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      Авиация второй мировой войны, и прежде всего истребительная,  была, несомненно, одним из самым технологичных видов оружия. И парадокс заключался в том, что в Светском Союзе это суперсложное оружие вручалось восемнадцатилетним мальчикам с приказом сломать хребет выдающимся асам нацистской Германии.  Которые перед нападением на СССР успели поучаствовать в трёх войнах – с Англией, Францией и Польшей.   В войнах этих они обрели огромный боевой опыт и к началу войны с   СССР имели на личных счетах  по нескольку десятков и даже сотен сбитых самолётов врага.  

      И наши мальчики наперекор, вопреки  и  невзирая на опыт немецких асов и количество их воздушных побед,  задачу своей военной жизни выполнили, хребет немцам сломали. И оставили  будущим поколениям почти неразрешимый вопрос: как?  За счёт каких ресурсов – внутренних и внешних - они это сделали?!
     Не ответить, нет, но хотя бы приблизиться к этому ответу пытается автор в своей книге.
                                    «Как вам пополнение?» 
Немцы,  откатившись  после Сталинграда до Кубани, в марте  1943 года  спрятались за «Голову  гота», Gottenkopf, по-ихнему. Или, как называли её мы, «Голубую линию»,  цепь укреплений на Таманском полуострове, за которыми они рассчитывали отсидеться до подхода подкрепления.
Война, как известно, учитель хороший,  и можно с уверенностью сказать, что Сталинград внёс окончательную ясность в вопрос о значении авиации в современной войне. Даже самые замшелые ретрограды (а такие среди советского верховного командования, увы, встречались) поняли раз и навсегда, что, когда пехота благим матом требует от «сталинских соколов» прикрытия с воздуха, она требует этого не от хорошей жизни или желания переложить на плечи  «соколов» тяжесть битвы. Но от того, что на сосбственной шкуре прочувствовала, что такое ковровая бомбардировка, от которой её обязана была защищать  имнно авиация.

Стало также ясно, что в  грядущей воздушной битве на Кубани советским истребителям предстоит сломать хребет Люфтваффе и обеспечить наземным войскам  раельную защиту от немецкой авиации, её смертоносных ударов с воздуха.

Но к марту 43-го образовался вынужденный перерыв в военных действиях – стороны  приходили в себя от Сталинграда и кровавого марша по безлесным просторам нашего Юга. Предстояло переформировать войска,  обновить матчасть и получить пополнение. А авиации -  заняться,  пользуясь затишьем, обучением «молодых». 

 Март на Юге нашей страны проявил свой характер полной мерой. Сначала лили затяжные дожди, затем резко потеплело, и  упали туманы, такие плотные, что было впечатление, будто тучи спустились с неба до самой земли. Да так и остались внизу, зацепившись за кусты, деревья и остовы сгоревших домов. 
Авиация – и наша, и немецкая – сидела на земле, взлетая лишь иногда, когда солнце прорывалось сквозь морок. Да  и то летали лишь те счастливчики, которые базировались на стационарных аэродромах южных городов.  

Штаб энского истребительного полка обсуждал вопросы обучения молодых лётчиков, в количестве  тридцати двух человек прибывших в полк накануне. Задача формулировалась просто: использовать затишье между боями полной мерой и довести тот полуфабрикат, который  они получили в виде пополнения, до уровня, овладев которым,   молодёжь не погибла бы  в первых воздушных боях. 
- И висит пацаненок в небесах на своем  ЛаГГе и трясется от страха: вдруг какой-нибудь мессер-охотник уже пикирует на него со стороны солнца.  И молится пацан Богу, чтобы помог дотянуть до аэродрома и как-нибудь сесть – взлету-посадке в училище его все-таки  научили. Ну, какой, скажите, из него боец при таком воздушном мастерстве?
Сломав несколько спичек, капитан Сагайдачный закурил и взялся ходить по штабной землянке из угла в угол.
- Хоть бы нескольких опытных прислали, - с досадой  сказал он, - одна ведь зелёнка!
- А ты, пока затишье, и научи эту, как ты соизволил выразиться, «зелёнку», как уцелеть! - резко сказал комполка майор Деев. – Не сегодня-завтра полоса высохнет, и начинайте. - Он  чуть помолчал и добавил:

- А насчёт пополнения…не будет тебе других летчиков, только эти салаги. Так что сядь и не мельтеши, -  Деев сделал попытку разогнать рукой папиросный дым, слоями ходивший по землянке. – Ты, Сагайдак, не один такой бедный, все мы в   одинаковом положении. – Он, пытаясь в очередной раз бросить курить, замолчал, кривясь от дыма, как от зубной боли. 
-  Теперь по матчасти, - продолжил комполка. - Не сегодня-завтра получим новые «Лавочкины», слышали, небойсь. Так что на матчасть не грешите. ЛаГГ, конечно, - случай тяжёлый, но если  молодые его осилят, то с Ла-пятым справятся, по себе знаю.  
Майор,  конечно,  понимал, что его комэск-один  капитан Сагайдачный прав в своих опасениях: в Сталинграде мы только-только почувствовали, что немцев можно бить, но  их истребители ещё господствовали в воздухе, и прибывшее пополнение никаким образом эту ситуацию исправить  не могло. А вопрос, между тем, стоял именно так:  здесь, на Кубани, предстояло сломать хребет люфтваффе и завоевать превосходство в воздухе перед грядущими битвами. 
…Они только что смотрели   это пополнение – тридцать два  пацана в видавших виды бэушных шинелях, которые топорщились на них, как попало. Что говорило об их военном стаже, равном от силы полугоду, - не научились пока не только летать, но даже  заправлять шинели.
- Старшему двадцать лет, это как? – не унимался Сагайдачный,  опытный воздушный боец,  – его  уже сбивали, но он уцелел, вопреки здравому смыслу. – Хорошо, хоть затишье пока, а так бы… -  Капитан не договорил и сел, продолжая обижаться неизвестно на кого.  
Их истребительный авиаполк, прошедший путь от Кубани до Сталинграда и обратно, потерял в боях почти весь летный состав – в строю осталось   девять машин, на которые приходилось  одиннадцать уцелевших летчиков. Одна  куцая эскадрилья вместо четырех.  А три остались  навечно в кубанских и приволжских черноземах. Ушли не только люди, ушел бесценный боевой опыт, без которого на войне делать нечего. Поэтому и ярился Сагайдачный, хотя, конечно, понимал, что  разговорами тут не поможешь, хорошо, что прислали хоть таких. Он знал,  что теперь от него, капитана Сагайдачного, будет зависить, как долго проживут на белом свете эти мальчишки – как он их обучит, так и воевать будут. «И выживать» - подумал он невесело. Потому что знал: как их ни учи, всему не научишь, опыт на войне обретается через кровь и смерти. И сегодня, стоя перед  шеренгой молодых летчиков,  глядя на их наивные курносые лица, капитан понимал, что над некоторыми смерть уже  простёрла свои крыла, и ничего он с этим фактом поделать не может. Поэтому и не на месте была душа, успевшая настрадаться от потерь боевых товарищей – вон они, лежат за его спиной от Волги до Кубани.

- Насчет затишья, -  Деев раскрыл служебный блокнот. – Завтра распределим людей по эскадрильям, и начинайте. Гоняйте до мозолей от ручки, до седьмого пота, но чтобы они хоть чему-то научились. – Он записал что-то в блокнот и повернулся к порученцу:

- Где зампотех?

- Капитан Куприянов готовит матчасть, - отрапортовал порученец, вставая. – По вашему приказанию, товарищ майор.
- Сиди, - махнул рукой Деев, - кстати, о матчасти. – Он  обвёл глазами подчиненных – собрались все его заместители, командиры эскадрилий, флаг-штурман, даже особист, недавно присланный вместо погибшего по дурости старлея Нестерова – тот попал под случайную бомбу, сброшенную на их аэродром с большой высоты каким-то шальным фрицем.   
- Значит, о матчасти, - повторил Деев, заглянув в блокнот, - сорок второй и сто тридцатый полки получили новые Яки, теперь наша очередь. И все-таки…

Он не закончил, его прервал радист, вылезший из своего закутка в углу комнаты.

- Вас «первый», товарищ майор, - доложил он, предупредительно откидывая плащ-палатку, которой было отгорожено его хозяйство.  
- Комдив интересуется, как нам пополнение, - сказал Деев, вернувшись на место и бесцельно передвигая предметы на столе. – Как нам пополнение,…- процедил он, снова берясь за блокнот. – Так вот, о матчасти. Не ждите новых машин, начинайте  работу на том, что есть. На ЛаГГах, словом. После них любой самолет школьной партой покажется. Тем более что нам дают Ла-пятые-Ф. Машина суперкласса, не то, что ЛаГГ и МиГ. При посадке, правда,  трудная, обратите внимание. Так что с  завтрашнего дня…Словом, до девятого пота!
- Разрешите, товарищ майор? - комэск-два капитан Рогов поднял руку, прося слова.
- Давай, - ответил Деев, - что у тебя?

- У меня в хозяйстве осталось две рабочих машины, да и то у одной нога барахлит. – Он помолчал, ожидая реакции комполка, но майор, набычившись, молчал. 

- Как я на двух машинах  облетаю десять человек? – спросил Рогов и тоже набычился.

- Вот так и облётывай! – не повышая голоса, но резко ответил Деев. – Это всех касается. Составьте четкий график работы на весь световой день, от рассвета до заката! Учи вас! И строго его соблюдайте, контролировать буду лично. Как нам пополнение, - вспомнив, очевидно,  вопрос комдива, повторил он и оборвал тесёмку на папке, - хорошо нам пополнение, товарищи офицеры. Начать да кончить. Свободны!

Офицеры, отодвинув лавки, дружно потянулись на выход.

- Сагайдачный, останься, -  Деев продолжал сидеть во главе колченогого стола.

- Ты вот что,   Иван, - сказал майор, когда они остались вдвоем, - я, конечно, понимаю: устал, нервы. И прочее… - Он помолчал, перебирая на стле бумаги. – Но поправку на особиста все же делай, уж очень задумчиво он на тебя посматривает. Пришьет паникерство, и двести двадцать седьмой тут как тут.

Майор имел в виду 227-й приказ «Ни шагу назад», который даже после разгрома немцев на Волге никто не отменял.

- Да ладно, Серега, - уперто ответил Сагайдачный, - дальше фронта не пошлют.

- Еще как пошлют! – повысил голос Деев, - стрелком на Ил-2 не хочешь?* – Он помолчал и сказал:

- Но стрелком – это полбеды. Хотя как смотреть, -  поправился он задумчиво, - и там, и там смерть. - Ты о летчиках-штрафниках что-нибудь знаешь? Не знаешь, – заключил он, видя недоверчивые глаза Сагайдачного, - так знай. Есть полк,  в котором собралась вся лётная гопота, сорвиголовы, винные и невинные. Командует ими какой-то Федоров, вроде бы не штрафник, но отпетый по всем статьям. Есть, вроде бы, и штурмовой штрафполк, ходят слухи. 
 Он помолчал, ожидая реакции Сагайдачного, а, не дождавшись, покачал головой и добавил:

- Суют этих бедолаг в такие дыры, которые нам и не снились.

- Это что ж нам такое не снилось? – заносчиво спросил капитан, закуривая очередную «беломорину». – Да я за последние полгода на том свете, считай, побывал, еле отпустили, а ты – «не снилось!». Все нам уже приснилось,  Серёжа, - закончил он, понурив голову с начавшим седеть чубчиком. 
- Не скажи, Ваня, - майор, не зная, зачем, пытался убедить старого друга в том, что ещё далеко не все земные и небесные подлянки они испытали на собственной шкуре, и военная жизнь, охочая до сюрпризов, имеет в рукаве много чего неожиданного.

- Ты вот, к примеру, слышал что-нибудь о том, как «горбатые» Вересова долбали танки Манштейна под Котельниково? 
-----------------------------------
*Полётами в качестве стрелка на штурмовике Ил-2 наказывали проштрафившихся лётчиков – это было почти равносильно смертному приговору.
- Что-то такое,… - Сагайдачный неуверенно  покрутил рукой.

- Значит, не слышал, - комполка посмотрел на часы и нахмурился.  
- Если коротко, то там была такая воздушная оборона, что прорваться сквозь нее не мог никто. А Вересов смог. Знаешь, почему?
- Да не знаю я, - с досадой сказал Сагайдачный, - чего ты тянешь.

- А потому,   Иван, что перед «Илами» туда  сходили штрафники на «Яках» и разнесли  всю их ПВО в пух и прах. – Он помолчал, испытующе глядя на капитана. Опять не дождавшись ответа, майор сказал:
- А теперь ответь мне, друг-портянка, почему туда не сунули наш полк: ведь наш театр, наши подопечные штурмовики, нам и дело обставить. Ан, нет, послали федоровских. Опять же – почему?

- И почему? – в тон  Дееву спросил капитан.

- А потому, что из того полета вернулось трое: сам Федоров, его ведомый и кто-то третий, не знаю кто. А летала на задание нормальная эскадрилья, двенадцать «Яков».
Деев замолчал, бесцельно перекладывая на столе бумаги.

- Такая, брат, арифметика. Нас потому  и не послали, что, как ни смешно говорить,  иногда тоже  берегут. Да и то, наверное, потому, что есть, кого послать – штрафных, - добавил он после короткой паузы.

- Хорошее дело, - сказал Сагайдачный и спросил:

- И как же туда залетают? В штрафбат, я имею в виду.

- Да проще простого, - поморщился Деев. - На последнем совещании у комдива знакомили с кое-какими документами. Не рассматриваем случай, когда на глазах у Жукова эскадрилья «Яков» уклонилась от боя с «мессерами» и драпанула, оставив без прикрытия переправу, тут все ясно. Командира к стенке перед строем, а летный состав – в штрафбат. Дело очевидное.

- Какого Жукова? – с недоверием спросил капитан, – генерала армии, что ли?
- Правильно ты,  Ванюша, догадался – того самого. Только с восемнадцатого января этого года он маршал, за Сталинград присвоили. Так что именно маршала Жукова, он, кстати, на днях к нам пожаловал, значит, скоро начнётся. 
Деев минуту молчал, разминая папиросу, затем, совладав с собой, зусунул её обратно в пачку и сказал:

-  Так вот представляешь,  маршал на передовой с инспекцией, звёзд да лампасов полный окоп, глазами ищут в небе защитников пехоты….А в небе – откровенный драп. Ну, он, ясное дело, и озверел, а кто бы сдержался? Но, повторяю, это – случай очевидный, - майор поднялся с места и, подойдя к выходу, зачем-то  откинул плащ-палатку. Убедившись, что  за ней никого нет,  вернулся обратно.  
- А вот случай, когда при посадке подломилась нога – это ни в какие ворота: мало ли у кого она ломалась. Попробуй, сядь без огрехов после пятого вылета, когда себя уже не помнишь от усталости. Но в данном конкретном случае особисты расценили  случай как сознательную поломку матчасти,  чтобы, значит, больше не ходить на задания. Да и упекли старлея – не помню фамилии – в штрафники с лишением воинского звания и наград – а у него, между прочим, два боевых ордена…. Да что говорить – хорошо, что не шлепнули.

Майор замолчал, всё-таки не удержался, закурил и высадил папиросу в три затяжки, Сагайдачный только крякнул. И спросил – правда, не о том,    чего ожидал комполка.
- Вот не понимаю я, - начал он нервно, - не понимаю:  какого черта эту информацию не доводят до линейных полков? Это ж такое подспорье на войне – знай, мол, трус, что тебя ожидает! А они – молчок. Почему? 
- Не нашего ума дело, -  Деев устало откинулся на спинку единственного в  щтабе стула, который он таскал за собой с начала войны как талисман и единственное напоминание о прошлой счастливой жизни.   

- А насчёт штрафбата…Слухи, конечно, ходят,  но какие-то мутные, неясные – то ли есть летный штрафбат, то ли его нет, поди, разбери. – Он помолчал и, как будто что-то вспомнив, сказал:

- А один случай у меня в голове вообще не вмещается. Представь: приговорили комэска за шкурничество к расстрелу. Что уж он там нашкурил, не знаю, но приговорили. И не придумали ничего лучшего, чем расстрелять перед строем руками его летчиков. Представил? 
- Не может быть, - вырвалось у Сагайдачного - его таки проняло. – Это кем же быть надо, чтобы так…. – Он не договорил, только в изумлении покачал головой.

- А ты – дальше фронта не пошлют. Пошлют, дорогой, еще как пошлют. – Майор тоже замолчал, чувствуя, как тоска  заползает в душу. 

- И расстреляли? – спросил капитан, все еще с недоверием глядя на командира. 

- Особисты и расстреляли, - ответил Деев, чувствуя, что от разговора устал больше, чем от воздушного боя. – Ребята его -  молодцы, все шестеро пальнули в воздух и пошли в штрафники. А особисты – народ простой, без эмоций… Бах-бах, и нет комэска. А его, между прочим, за пару месяцев до того на Героя подали, восемнадцать сбитых…

Тишина, повисшая в землянке, нарушалась только внешними  звуками аэродрома,  где продолжалась рутинная боевая жизнь – взревел и замолк мотор, судя по звуку – ЛаГГа, протарахтела, звякая каким-то железом, аэродромная полуторка, женский голос звал Шарика – полкового пса, тоже своего рода талисмана, о котором заботилось все население лётного городка… 

Молчание прервал Сагайдачный и опять огорошил майора  неожиданностью вопроса.

- Вот скажи, Серега, - начал он, глядя исподлобья, что при его глубоко посаженных глазах выглядело враждебно, - откуда вдруг появилось у нас столько заплечных дел мастеров? Ты бы мог расстрелять…меня? – на паузе спросил он. – А чему ты удивляешься? При таком подходе может случиться, что и….

Сагайдачный не закончил, а на лице вдруг появилось такое выражение, будто он только что узнал о  Дееве и о себе нечто,  поразившее его до глубин души. 
- Ты дурак? – вопросом на вопрос ответил майор, - да я лучше сам под пулю стану, чем тебя… 
Он замолчал, думая о том, что вопрос, который повис без ответа, он уже себе задавал, и задавал не раз: откуда, из каких щелей вылезли все эти следователи, смершевцы, особисты и прочий люд, который стал вдруг жить по принципу «чужая шейка – копейка»? Ходили до войны по Москве какие-то мутные слухи о смертных казнях десятков и сотен человек, которые – казни – совершались в ближнем Подмосковье еженощно. Слухи эти сочились сквозь восторги газетных передовиц, сквозь уханья медных оркестров и пафос кинокартин с Орловой, Серовой и Ладыниной, сквозь «взвейтесь и развейтесь» и восторги Горького от увиденного на Беломорканале. 
Деев сам не видел, но соседи по коммуналке шептались, что Кузьмин из  седьмой комнаты, напившись на Первомай до исступления, выскочил на кухню полуголый, но с наганом. И  кричал, что вот из этого нагана он лично в честь великого пролетарского праздника порешил в Бутово семьдесят  шесть попов и поповских  прихвостней, и еще не раз взметнется карающий меч революции… Тут его увела жена, но слух пошел, и источник его был хорошо известен, то есть, это не были выдумки баб с Тишинки, тем более что вскорости самого Кузьмина увезла в ночь черная машина, и он так никогда и не вернулся в свою комнату, лучшую в огромной квартире на Смоленке…
Вспоминая несчастного Кузьмина, до поступления в МГБ - мелкого конторщика в какой-то жилищной организации,  Деев не раз спрашивал себя, что же произошло с соседом,  который смог недрогнувшей рукой убить столько народу, причём не просто народу, а священников. Чьим проповедям, Деев был уверен, этот самый Кузьмин, родившийся до революции,   относительно недавно внимал с трепетом.

 Ответа на этот вопрос Деев не знал.  А вскоре всё заслонила война, и довоенные мысли с кровавых военных высот казались мелкими и необязательными. Но ровно до того дня, когда он узнал о расстрелянном комэске, без пяти минут  Герое Советского Союза. И вдруг понял, что ничего не кончилось, и неведомая сила, взявшая верх над человечностью, по-прежнему жива и требует жертв – неисчислимых и кровавых.  
Клубился в голове туман, сидел напротив верный друг и соратник по кровавым вехам  судьбы и смотрел в самую душу вопросительным взглядом. 

- Ладно,   Ваня, замнем. А то додумаемся, - сказал  Деев, наконец, и встал из-за стола. – Пока учи своих, впереди еще много чего интересного. И кровавого, - добавил он после паузы.
- Как думаешь, долго затишье продлится? – спросил Сагайдачный, тоже поднимаясь. 

- Сам хотел бы знать, - ответил комполка, застёгивая реглан, - ничего такого, ни у нас, ни у немцев. Исходи, друг, из того, что каждый день – последний спокойный. Наши на Мысхако для немцев – кость в горле, так что в любой момент.  И драка будет кровавая, чует моё сердце.  Про «Голубую линию» слышал? Вот её, похоже, и придётся штурмовать, - сказал Деев, дождавшись кивка капитана. -  А там немчура такого наворотила, что Сталинград вспоминать будем. Так что гоняй своих пацанов в хвост и в гриву. Заповедь Суворова помнишь? Правильно, Ванюша: тяжело в ученьи – легко в бою. Мудрый был полководец. 
И они, пожав друг другу руки,  разошлись по своим делам. 

                                     Комсомолец -  на самолёт

Думаю, не ошибусь, если скажу, что у большинства  ребят предвоенного поколения дорога в небо была почти одинаковой. Вернее, почти одинаковым был толчок, направивший молодых на эту дорогу. 

Если вспомнить тридцатые годы, то дня не проходило, чтобы газеты и радио не упомянули бы героев-лётчиков, благодаря чьей отваге молодая Республика Советов завоевала  очередную высоту, на которой ещё никто не бывал. 

Как гром среди ясного неба, пришла весть о подвиге Чкалова, Байдукова и Белякова – даешь Америку через Северный полюс! И дали. Три русских красавца не сходили с полос американских газет, и буквально вся спесивая Америка  стремилась хотя бы увидеть героев, не то, что пожать им руку. 

И после Чкалова пошло-поехало:  не один, так другой советский экипаж покоряет новый горизонт и затем  следует в открытых авто по улице Горького в вихре  белых птиц-листовок,  славящих подвиг.

Как тут было молодому поколению не потерять голову и не дать себе зарок: только в лётчики, и никак иначе. 

А тут ещё приспел знаменитый призыв «комсомолец – на самолёт», висевший на каждом заборе и звучавший из каждого репродуктора, что было, конечно, правильно: рекорды рекордами, а воздушные воины и извозчики тоже нужны, причём в масштабах государственных, от края до края нашей великой Родины. 

То есть, пропаганда небесного образа жизни была развёрнута в невиданных масштабах, что тут же дало результаты: в аэроклубы, лётные школы и училища комсомолец пошёл буквально косяком. И у врачебных комиссий появилась возможность придираться к здоровью будущих учлётов без оглядки на выполнение плана по набору, то есть, годны все, а там посмотрим. Такого больше не было, отбирали, с учётом специфики профессии, действительно здоровых молодых людей.

Повторимся. Кампания эта прокатилась по всей стране, я ещё наверняка к ней вернусь. Пока же расскажу, как стал лётчиком Ванюша Сагайдачный, главный герой моей правдивой книги. 

Он был потомственным кубанским казаком, о чём всегда с гордостью говорил.  

 Потомственность заключалась в том, что, согласно высочайшему, то есть, царскому,  повелению от 28 февраля 1792 года на Кавказскую линию для защиты неспокойных рубежей Российской империи в 1794 году была переселена тысяча семейств донских казаков, образовавшая Кубанский казачий полк. 

В числе тот тысячи  на Кубань переселился и дальний Иванов пращур с семейством – прапрапрадед  по отцовской линии.   
Казачки были народ отпетый, жить привыкли по-своему,  а у ворот Кавказа, при наличии постоянной угрозы со стороны местных головорезов, им в этой привычке никто не мешал – живите, как хотите, лишь бы басурманы не чинили вреда родной державе. 

Казачки за дело взялись решительно: во исполнение государева наказа основали на благодатных кубанских землях шесть новых станиц при крепостях Усть-Лабинской, Кавказской, Прочноокопской, а также при Григориополисском укреплении, Темнолесском ретраншементе и Воровсколесском редуте (названия одни чего стоят).. Которые стали  залогом безопасности как границ России, так и окрестных земель.

И во всех этих начинаниях, как гласило предание семьи Сагайдачных, самое активное участие принимал их пращур дед Пахом, который на поприще вразумления местных разбойников сыскал звонкую славу и три «Георгия» в петлицу, которые (ордена) малому Ванятке даже давали  подержать. 

Понятное дело, у такого деда не могло быть внука-свистуна,  Иван полностью  соответствовал родовому «призвищу» и характер имел  под стать ему - быстрый и резкий, ведь  Сагайдак по-местному - колчан для стрел.  

 Он рос не по годам «справный», и казачьими навыками овладел к  тринадцати годам -  в верховой езде, джигитовке, рубке лозы и стрельбе из «рушницы» давал фору взрослым хлопцам. Но особенно ему нравилось общение с конём – он уверял, что Орлик понимает его с полуслова, и не чаял души в этом Божием создании до такой степени, что увидеть их поврозь было большой удачей.  

У них была большая семья, целых восемь человек: дедусь с бабушкой, отец с матерью да четверо детей – Ванюшка и три сестры, девки на выданье. Семья жила в просторном курене, имела хозяйство и не бедствовала. Но  пришли лихие тридцатые, началось невиданное – власти  стали насильно загонять людей в коллективные хозяйства и обобществлять «худобу» вплоть до курей. И однажды дедуня, вернувшись с общего собрания, поманил Ивана на лавочку под яблоней и сказал без предисловий:

- Треба тебе, Иванку, подаваться в город. Поступишь в ФЗУ (фабрично-заводское училище), выучишься хоть бы на тракториста чи механика. Бо чует моё сердце: тут скоро такое начнётся, шо слезьми умоемся. Верх в станице берёт голь да пьянь, толку с такого атаманства не будет, а будет горе горькое. 

Дед как в воду глядел: голодомор, прокатившийся по богатейшим областям России, выкосил под корень людей, и они   до сих пор не восстановили свой довоенный потенциал.  

А Иван пошёл по дороге, намеченной дедом – поступил в училище,  стал механиком по тракторам, но в Лабинскую не вернулся: к тому времени отец собрал семейство, нехитрый скарб, запряг пару коней, в том числе Орлика,  и пока было можно,  попылил по дороге на Тамбовщину, где давно обосновалась его родня. Что и спасло семью от голодной смерти.

Лётчиком  же Иван стал, можно сказать, случайно. 

После училища встал вопрос о работе, и Иван, просматривая колонки «Требуются» в местной газете, наткнулся на неожиданное объявление: тракторист требовался аэроклубу, причём они  обещали не только зарплату, но и жильё – место в общежитии. 

Зачем лётчикам нужен трактор, Иван не думал. А тут же отправился на окраину Краснодара, куда пришлось не только ехать, но и идти пешком несколько километров. 

- Ты первый, - сказал ему озабоченный дядька в чёрном комбинезоне и блинообразной фуражке с красным казачьим околышем - Иван полчаса гонялся за дядькой по аэродрому.

 - Казак? – глядя на Иванов залихватский чуб, спросил дядька, - трактор знаешь? 

- Диплом имею, - ответил Иван, вытаскивая из-за пазухи завёрнутые в тряпицу корочки.

- Дипло-о-ом, - протянул дядька, -  оце гут, - остановил он свой бег и взял диплом в руки. – Это хорошо, - добавил он, - жилья, конечно, нема. Правильно я понимаю? 

- Та правильно, - Иван остановился и протянул руку за документом, - я ж из Усть-Лабы.

- Да ладно! – воскликнул дядька удивлённо, - земеля, значить. А земляки шо? – он посмотрел на Ивана с выражением, -  помогать должны земляки друг другу, от шо. – Он чуть помедлил и добавил: 

- Так шо, считай, принял я тебя на работу. 

- А нашо вам трактор? – спросил Иван, - може, я и не сумею...

- Та сумеешь, - заверил земляк, - ездишь нормально?

- Та нормально, - сказал Иван, - шо там ездить. А как с запчастями? У вас же ж, небось, «Фордзон»? 

- Цэ ты правильно спытав, - сказал работодатель, - с запчастями беда. Пока, правда, выкручиваемся, шо-то сами делаем, шо-то меняем. А трактор нам для буксировки, - туманно пояснил он, - работы, конечно, мало, но раз есть трактор, к нему положен и тракторист. Так шо вливайся в наш небесный коллектив, а про работу сам поймёшь.

Иван влился, и через месяц сообразительного и рукастого хлопца заприметил сам начальник аэроклуба: в тяжёлую осеннюю распутицу Иван вытащил из «багна» (колдобины) чахлую командирскую «эмку». Так что когда тракторист поставил перед начальством вопрос о переходе в разряд учлётов, он особо не противился, лишь велел найти себе замену. Потому что без трактора, мол, в нашем деле – «нэпэрэлывки». Что уж он имел в виду – неизвестно. Потому что ни разу не пришлось Ивану буксировать куда-нибудь лёгкие учебные У-2, их курсанты катали по полю вдвоём, как детскую коляску. А вот скудный автотранспорт, который имелся при аэродроме, он заводил с рывка, выталкивал и вытаскивал из грязюки чуть ли не каждый день – настала осень, а какая она в южных краях, хорошо известно. 

Что же касается Иванова желания стать лётчиком, то возникло оно мгновенно и ниоткуда: на третий день  своей работы в клубе он пришёл на стоянку  соседа по общаге и почувствовал, что у него перехватило дыхание; теперь-то мы знаем, что то был, без всякого преувеличения, зов Судьбы. 

Он, пока не видел инструктор, забрался в кабину, осмотрел  рычаги и приборы и решил, что ничего в этой машине сложного нет, трактор  ей, по крайней мере, почти не уступает, и не боги горшки обжигают. 

И всё, дело было сделано. Никто ещё ничего не заметил, а в кабине слегка обшарпанного стараниями учлётов биплана  в тот миг родился будущий хозяин неба, ни много, ни мало. 

Кто знает, на каких перекрёстках нас выбирает Судьба, и существует ли некий закон, формула, в соответствии с которой это происходит?..

Аэроклубовский курс он освоил за полтора года.

- Больше нам учить тебя нечему, - сказал начальник клуба, - налётывай часы, а весной  пойдёшь в Краснодар, там как раз идёт первый набор в лётчики-наблюдатели. 
- Шо такое лётчик-наблюдатель? – поинтересовался настороженно Иван, и, услышав, в чём смысл профессии, сказал:

- Ни, тилькы выныщувач (нет, только истребитель). Так шо давайте характеристику в Качу.

Он давно разобрался в небесных профессиях, всё продумал и решил, исходя из своих ощущений полёта: для его мышц настоящим физическим праздником было исполнение каскада фигур высшего пилотажа, он никогда и нигде прежде не ощущал такой  полноты жизни, как в кабине  вязавшего невероятные небесные узоры самолёта.  
Это что-нибудь да значит, думал Иван, если мне хорошо в мёртвых петлях, так зачем искать что-то ещё. И ни при чём здесь лётчик-наблюдатель, у которого совсем другая форма небесной жизни, только истребитель.

- Только истребитель, - повторил он своему благодетелю, который, как Иван поймёт позже, стал, сам того не ведая, его поводырём в самом начале воздушной жизни. 

Начальник посмотрел на Ивана задумчиво и сказал:

- А нэхай буде (так тому и быть), якщо маеш мрию, то йды за нею (есть мечта – иди за ней).

И Иван, окрылённый мечтой, поехал в Качинскую авиационную школу, которую  окончил в тридцать   восьмом году. Выпустившись младшим лейтенантом, он, как отличник учёбы, был оставлен в училище инструктором и проработал в этом качестве семь месяцев. Но почувствовав однажды, что учительство – не его призвание, он подал рапорт о переводе в линейный полк. 

Начальству не хотелось терять перспективного инструктора, и на первый рапорт ответило отказом.  Иван, как обычно, упёрся, и бодание длилось два месяца. Но когда он пригрозил написать письмо наркому Ворошилову, начальство сдалось, и Ванюша загремел в Заполярье, в городок Шонгуй, где квартировал истребительный полк, оснащенный бипланами И-15. Там и произошла его судьбоносная встреча с будущим командиром и другом майором Деевым  -  последний был в то время заместителем командира полка. Которого через два года вызвали в управление кадров ВВС страны и  вручили назначение на должность командира нового полка, место дислокации которого было определено в городке Проскурове  Хмельницкой области.  

Но за те два года,  что они прослужили вместе в Заполярье, лейтенант Сагайдачный и майор Деев успели крепко подружиться. В основе их дружбы, как часто  бывает у  солдат,  скрывалась одна опасная ситуация: лейтенант, можно сказать, спас майору жизнь.

В весенний, но всё ещё морозный день Деев с  Сагайдачным вылетели в зону для отработки полётного задания. Задание они отработали, и тут Заполярье показало характер: неизвестно откуда налетел снежный заряд. Да такой, что они мгновенно  ослепли и потеряли друг друга из вида. Но беды, как известно, ходят ватагой: мотор деевского И-15 несколько раз тряхнуло,  он забился в  конвульсиях и заглох. 

«Капец, - подумал, выпуская лыжи, майор, - не видно ни хрена, угроблюсь». Высотомер показывал триста метров,  земля пропала в снежной завирухе, вокруг бесновался  серо-белый морок, секущий лицо, и  как и куда садиться, было неизвестно. 

Ещё  одна  угроза исходила от Сагайдачного, который, возможно, крутился где-то рядом, создавая реальную  опасность столкновения.  

Мгновенно взвесив «за» и «против», Деев принял единственно возможное решение – снижаться в надежде, что у земли метель не такая свирепая,  как наверху. 

 Ему повезло, у земли действительно имелась прогалина в снежном заряде, дуло меньше, и он сумел сесть, причём безаварийно – не сломались лыжи, он не  попал в какую-нибудь  яму и не скапотировал. Это был плюс, думал Деев, но ещё неизвестно, кто кого объегорил – я природу или она меня. Отсюда ведь предстоит выбираться, а по такому бурану это почти верная смерть, заблужусь и замёрзну. Да и волков кто-то из наших недалеко видел. Но сидеть в кабине – тоже замёрзнуть. Значит, что? А то и значит, что нужен костёр. Который можно  развести, только раскурочив  самолёт, вернее, ободрав его  обшивку. Потому что дельта-древесина, из которой он сделан, увы, не горит. 

«Можно подумать, перкаль горит, - зло подумал он, прикидывая, как выпутываться из опасной ситуации, - замаешься поджигать»… 

Рушить самолёт, однако, не пришлось: майор, наконец,  сообразил, что прерывистое зудение – не шум в ушах как  результат грубой посадки,  а посторонний, нехарактерный для тундры звук.   Он зажал уши руками, зудение тут же прекратилось и  стало понятно, что зудит, рыская наверху, ведомый, пытаясь  в снежной пелене  отыскать самолёт командира. 

«Говорят, на «ишаках» уже есть рации, - некстати подумал Деев, - как бы они сейчас пригодились.  А так неизвестно, повезёт – не повезёт, пробьётся Сагайдак - не пробьётся…».

Сагайдак пробился. Дееву показалось, что из морока вдруг выскочили две лыжи, пронеслись в полуметре  от его головы и пропали во мраке – рокот мотора стал удаляться. Майор лихорадочно выхватил из зажима ракетницу и послал  вслед звуку бесполезную в  снежном месиве красную ракету. 

Ракету ли увидел Сагайдачный, или же разглядел, пролетая, его самолёт, Деев не знал, но шум мотора стал опять приближаться, и через мгновенье слева от деевского боевого коня  проехал на лыжах И-пятнадцатый ведомого и сгинул в снегу. Чтобы через минуты выехать из белой пелены и встать, не глуша мотора, в нескольких метрах от Деева.

- Что? – спросил, подбегая, Сагайдачный, - движок?

- Движок, - ответил Деев, спрыгнув на снег, - придётся на твоём. Я поведу.

Это обозначало, что они вдвоём втиснутся в кабину И-пятнадцатого Сагайдачного и постараются взлететь, причём  за штурвал сядет майор. Как более опытный – ему уже приходилось таким способом выручать из беды сослуживцев. 

Дальше им, можно сказать, везло: буран, резко начавшись, резко и заглох,  они не заблудились в снежной круговерти и вскоре благополучно сели на родной аэродром. Биплан Деева починила выездная бригада спецов, и он снова встал в строй. Сагайдачный получил благодарность от вышестоящего начальства за спасение  командира и «проявленные при этом смекалку и профессионализм». 

С того самого происшествия они и задружились, и дружба эта крепла день ото дня: Заполярье – край особенный, его норов подталкивает людей к жизни в коллективе, индивидуалисты тут не приживаются.

- Потерпи, вытащу я тебя, - сказал, убывая к новому месту службы, майор Деев, -  служить нам вместе, попомни моё слово.

Он действительно добился перевода Сагайдачного в свой полк, но случится это на втором году великой войны, когда то, что осталось от деевского полка, отзовут с фронта на переформирование. Потому что воевать им будет уже не с кем, две трети  личного состава навеки останется в чернозёмах Белоруссии и Украины.

Что касается Сагайдачного – он успеет повоевать на двух войнах, финской и с фашистами. И если на финском фронте наши просидели в кабинах почти всю войну, потому что финские летуны были ещё те вояки, то война с немцами в Заполярье приобрела ожесточение буквально с первого дня: немцы явились на фронт на суперсовременных «Мессершмиттах»,  наши же противопоставили им машины Поликарпова – моноплан И-16  да биплан И-15.

О недостатках этих машин написаны тонны литературы, распространяться не буду, допущу единственную ремарку:  если на И-16 биться с «мессерами» на горизонталях  было трудно, но можно, то И-15 и И-153по своим техническим качествам уступали немецким машинам буквально во всём. 

Ставлю на этом точку, добавлю лишь деталь: Сагайдачный, воюя на «ишаках» и наплевав на проблему немецкого превосходства, за полтора года войны совершил около  ста двадцати боевых вылетов и ссадил с небес пятерых «рыцарей неба». В том числе троих «мессеров», о чём в «Боевом листке» полка его издатель,  комиссар полка, назвал старлея (звание он получил досрочно) «охотником за «худыми» (прозвище «Мессершмиттов»).  И когда товарищи по оружию подтрунивали по поводу «худых»,  «охотник» лишь скалился, беззвучно шевелил губами да зыркал исподлобья – видать, проснулась в нём боевая ярость, необходимая на войне. 

Осенью сорок второго Деев выдрал-таки  своего друга из загребущих лап кадровиков и назначил командиром первой эскадрильи  нового полка. Который сразу оказался под Сталинградом.  И где буквально в один из первых дней начавшейся битвы «ЛаГГ-3» Сагайдачного попал под огонь «эрликонов» и, неуправляемый, обрушился с небес.  Комэск,  будучи тяжело раненным, управлять машиной не мог, и она почти врезалась в землю. Но  Сагайдаку немыслимо повезло: в самый последний момент на земле что-то взорвалось, и взрывная волна  подхватила неуправляемый «ЛаГГ» и мягко приземлила его на наши окопы. 

Прокантовавшись по госпиталям до  февраля сорок третьего, в полк он вернулся в марте, без раскачки приступил к командованию эскадрильей и начал свою работу с  облёта «молодых» -   полк в третий раз начинал войну с чистого листа. Потому что Сталинград, как гигантская геенна огненная, поглотил прежний его состав почти без остатка.

                                     Испытание пилотажем
Я вглядывался в лица стоявших передо мною ребят, понимая, что оправдались мои наихудшие страхи: в качестве пополнения в полк прислали вчерашних школьников, прошедших десятимесячное обучение в лётных школах по программе «взлёт – посадка», и имеющих налёт 8-10 часов.  Несчастные эти часы – я знал по себе – не сделали из  них мастеров воздушного боя, но вселили страх перед машиной,  потому что взлететь-то на ней было можно, а вот что делать дальше – неизвестно.
Фразу о слиянии с машиной я услышал на заре  лётной жизни от первого инструктора Ивана Сергеевича Яхния, выдавшего мне путёвку в небо.

- Летать вы, конечно, будете, - говорил нам, учлётам,  Яхний, - но лётчиками станете тогда, когда перестанете бояться самолёта, и он покажется вам продолжением рук и ног (Ваня говорил, конечно,  доходчивее, я его мысли чуть причесал).

Представить, как это может быть, чтобы машина стала нашим продолжением, мы, конечно, не могли. Потому что пока и вправду ничего, кроме страха, перед учебными У-2 не испытывали, а когда этот страх пройдёт, мы не знали.

- Ничего, - успокаивал нас Ваня, - все начинают одинаково, кончают по-разному. Если есть характер,  то получится. Здоровье у вас имеется, теперь главное – упорство. И выйдут из  вас люди.

 Где простой деревенский парень нахватался этих премудростей, я тогда не задумывался. Но когда сам стал инструктором в родном училище, начал учить молодых и однажды почти  слово в слово повторил его напутственные слова про слияние, то понял, что сказал  их не Яхний, а, скорее всего,  его инструктор. И даже не он, а какой-то легендарный первый Инструктор,  когда  закладывал  основы основ истребительной авиации. И фраза эта пошла гулять по лётному миру, как руководство к действию. 

Я также понял, какая ответственность ложится на мои плечи, ведь я, как инструктор,  получал   в распоряжение судьбы двенадцати человек, и куда эти двенадцать пойдут, зависит, в том числе, и от меня.

А насчёт слияния с машиной.… Такой феномен действительно существует, и чем раньше его поймаешь, тем меньше наломаешь дров и техники. Вырабатывается это чувство  в ходе бесконечных тренировочных полётов, в  которых ты перестаёшь думать, какой рычаг дёрнуть или какую педаль нажать, всё получается само собой.  Думаешь же ты о том, какую петлю или вираж заложить, чтобы зайти в хвост врагу и срубить его с наименьшими потерями для себя и для твоих товарищей. Или пехоты, с надеждой  следящей за тобой из окопов… 

Лётное мастерство, конечно, не ограничивается только слиянием с машиной, молодых предстояло учить многим премудростям. Таким, как полёты в паре и строем, воздушный бой – как индивидуальный, один на один или пара на пару, так и в составе звена, эскадрильи и полка.  А также способам маскировки в облаках, на фоне солнца и земли, умению метко стрелять, для чего грамотно выстраивать линию атаки, и прочее, и прочее – всего не перескажешь словами. Но учёба есть учёба, в ней  почти отсутствует угроза гибели, что как бы снижает нужность изматывающих тренировок. И приходится  втолковывать молодёжи, что  реальный бой – не учёба, а совсем-совсем другое,  в нём смерть буквально виснет за спиной. А умение её обыграть закладывается именно в  тренировочных  полётах, почему и свирепствуют ветераны, гоняя до  седьмого пота молодёжь. Чтобы не пришлось ей  платить за науку литрами крови - в том, что кровь будет, я, пройдя воздушную мясорубку, не сомневался.
 …А почему в училищах практиковался такой небольшой налёт - потому что авиационное начальство, в целях борьбы с травматизмом в авиации, издало распоряжение, исключавшее из школьной программы высший пилотаж.  Переложив, таким образом, всю ответственность за молодые жизни на плечи фронтовиков. И мне предстояло сделать из этих ребят воздушных асов, которые на равных могли бы противостоять немецким истребителям. ЗАПы (запасные авиаполки) своё дело, конечно, делали, учили молодняк, доводя его до более-менее приемлемого уровня. Но основная работа с ними по-прежнему ложилась на нас, воздушных бойцов, выживших в первые военные годы. 
     Так что в линейных полках при дефиците самолётов «молодые» не летали только ночью. 
- Учи и не ной, других всё равно не будет, - сказал вчера, как отрезал, комполка майор Деев, мой старинный друг и командир. Вот и стоял я перед шеренгой пацанов в военной форме, смотрел на них, и холодная змея  заползала в душу: сделать из них за месяц воздушных бойцов казалось нереальным. Но с чего-то следовало начинать. И я, чтобы будущие лётчики уяснили безбрежность нашей задачи,  перечислил всё, чему им предстоит научиться, а закончил знаменитой  фразой о слиянии с машиной.   Затем, глядя на их поскучневшие лица и зная, что чудеса на войне встречаются   куда чаще, чем в мирной жизни,  спросил:

- Кто-нибудь знает пилотаж?

И, как бы подтверждая  догадку насчёт чудес,  над левым флангом, где по  уставу стояли самые низкорослые воины, поднялась робкая рука.

- Вот так номер! – не скрывая изумления, сказал я, разглядывая небольшого роста лётчика, на погонах которого  топорщилась одинокая звездочка, и досадуя на то, что не успел познакомиться с анкетами молодых, - как фамилия ваша, товарищ младший лейтенант!

- Курсант… - сказал он и тут же поправился, - виноват, товарищ капитан, по школьной привычке. Младший лейтенант Кольцов.  Евгений Николаевич. Пилотаж знаю. Высший, - добавил он, потупившись.
- Да ну! – удивился я, - неужели высший? 

- Так точно, товарищ капитан. Высший, - подтвердил пацан. И удивил меня уже окончательно: знать не простой или сложный пилотаж, а именно высший было делом упорнейших тренировок.

- Откуда знаете и почему вы младший лейтенант? – спросил я, не сомневаясь, что он поймёт: меня интересовало, где он научился пилотажу и почему офицер, ведь лётные школы с недавних пор стали выпускать преимущественно сержантов – за очень редким исключением. 

Таким исключением и оказался Евгений Николаевич Кольцов.

- Окончил аэроклуб, потом авиашколу и пять лет был инструктором там же, - ответил он коротко, - летать старался всё свободное время, зная, что пригодится. 

- На чём летал? – спросил я, подумав, что с его приходом в полк, возможно, разрешилась моя проблема с нехваткой командиров звеньев.

Буквально с первых дней войны лётчикам-истребителям стало ясно, что воздушные бои звеньями из трех самолётов малоэффективны, более того – опасны. Потому что крутить фигуры  пилотажа тремя машинами значительно сложнее, чем парой, мы мешали друг другу,  и это стократ увеличивало риски быть сбитыми. Немцы, имевшие значительно больше боевого опыта,  летали парами, максимально используя эффективность такого строя.

Когда мы перешли на полёты двойками, в эскадрилье, вместо прежних  четырёх звеньев, образовалось три, потому что звено теперь состояло из двух пар. Но мне всё равно не хватало одного командира звена:  в живых осталось лишь два лётчика с боевым опытом, я, да мой заместитель  старший лейтенант Кожин, весь личный состав эскадрильи, уцелевший в первые месяцы войны. Не хватало, таким образом, одного командира звена, его предстояло назначить из новичков, что  противоречило здравому смыслу: много они навоюют с таким командиром. Так что неудивительна была моя тайная радость, когда я узнал, что Кольцов владеет высшим пилотажем. То есть какой-никакой  опыт воздушной работы он имеет. А боевой опыт придёт,  он в условиях войны  приходил быстро. Правда, в последнее время я всё чаще стал ловить себя на мысли, что истребителем всё же надо родиться. Если менее цветисто -  способности к этому ремеслу – физические и психические -  надо всё-таки иметь, родиться с ними, что-ли... 
- Так на чём летал? – повторил я вопрос.

- Из истребителей – только на И-16, -  сказал Кольцов, - сначала в нашем аэроклубе, там  была пара списанных, шефы подарили. Технари их восстановили, вот я и налетал сто восемьдесят часов. А в школу пришёл, уже зная пилотаж. Как чуял... 
- И что, пилотаж освоил в полном объёме? – снова спросил я, не веря своему счастью: сто восемьдесят часов на «ишаке» - уровень опытного лётчика. Потому что освоивший этот самолёт с любым другим справится: у нас не было более строгой машины, чем  И-16, которая при любом неосторожном движении ручкой или педалями  валилась в штопор. И с пилотяг сто потов сходило, пока удавалось поймать то хрупкое равновесие в пилотаже, при котором И-16 становился послушным и менялся местами с лётчиком: не он ездил на пилоте, а пилот на нём. 

- Так точно, товарищ капитан. Машина строгая, но я научился, – сказал он и замолк – как я понял, из скромности.

- Готов со мной вылететь на спарке? – спросил я и увидел, как в его глазах что-то мелькнуло. 
- Так точно готов, товарищ капитан, - ответил Кольцов, глядя в землю. -  Соскучился…

- Вот и хорошо, - я прикинул, сколько оставалось до обеда, - в четырнадцать ноль-ноль быть на стоянке эскадрильи. Полетим. Машина вам знакома, учебная спарка И-16, так что покажете, что умеете.

- Я постараюсь, товарищ капитан, - ответил он и покраснел – я опешил от такой скромности. Позже, съев с Кольцовым пуд военной соли, я уяснил, что непомерная скромность была его основной чертой,  и это вызывало безграничное к нему доверие – как на земле, так и воздухе. Относился Женя Кольцов к племени военных трудяг, для которых война была работой, тяжёлой и кровавой, но работой, требовавшей к себе соответствующего подхода. И они, впрягшись единожды в  эту лямку, тащили с упорством бурлаков непомерную её тяжесть, не рассуждая и не жалуясь, и  дошагали-таки до Берлина.  До Победы. 

…Мой лётный опыт позволял  составить представление о лётчике  уже по разбегу и  взлёту. 

Когда Кольцов стартовал, я понял, что в  головной кабине сидит лётчик: он оторвал машину от полосы, раньше положенного, не набрав необходимой скорости, максимально используя закрылки и не боясь рухнуть сразу после взлёта.  Сильно попахивало хулиганством, но обладание этим навыком могло спасти жизнь пилоту в экстренном случае, которых на войне было  не счесть.

Он не рухнул, разогнал самолёт в горизонте на малой высоте, затем поставил его почти вертикально и полез вверх – я мысленно ахал от его удали. 

Не буду описывать,  каких петель  младший лейтенант навязал в последовавшие полчаса, скажу только, что это был истинный высший пилотаж. Расскажу лишь о посадке. 

Пройдя на бреющем над лётным полем (мы по приказу комполка не пошли в зону, пилотировали над аэродромом, чтобы молодые увидели, чему предстоит научиться), он сделал боевой разворот с полупетли, сразу перешёл в пикирование, выровнял машину почти у земли и тут же сел.  

У меня взмокла спина - и от перегрузок, и от страха. И появилось большое желание  надрать циркачу уши, потому что полёт его был на грани: чуть недобрал или перебрал ручку, и здравствуй, мать сыра земля – «ишак» при посадке был просто мерзавцем. 

Но задним умом я понимал, что стиль, который показал Кольцов,  -стиль зрелого, опытного лётчика, учить которого было нечему, он умел всё и летал со мною на равных,  даже более дерзко. Потому что боевого опыта не имел и что такое смерть, пока не знал.  

Мы спрыгнули на землю, Кольцов приложил руку к шлемофону и, как положено по уставу, отрапортовал:

- Товарищ капитан, младший лейтенант Кольцов полёт закончил. Разрешите получить замечания.

- Будут тебе сейчас замечания, - сказал я, кивая вправо, где аллюром три креста скакал на ухабах «виллис» командира полка, под завязку набитый начальством. 

– Ты, твою мать, чему молодых учишь?! – заорал майор Деев,  почти подбегая ко мне и размахивая руками. – Они ж телята, подражать тебе начнут! У тебя опыт, а они? – он показал на застывшее в стороне пополнение. – Побьются, не долетев до фронта! А отвечай майор Деев да замполит – не проявили педагогического рвения, не воспитали! 

На протяжении его тирады я прикидывал, стоит ли сообщать, что пилотировал «спарку» не я, а младший лейтенант из пополнения. И решил, что стоит: завтра майору Дееву предстояло утверждать кадровый состав полка, в том числе и кандидата на должность командира звена моей эскадрильи младшего лейтенанта Кольцова Е. Н., и сомневаться в  нём  комполка не должен. 

С другой же стороны получалось, что, закладывая младшего лейтенанта, я как бы перекладывал на него вину за лихие небесные выкрутасы, свидетелем которых  стал весь полк во главе с командиром, майором Деевым.

Но пока я прикидывал эти «за» и «против», случилось неожиданное.

- Разрешите обратиться, товарищ майор? – не нарушая субординации, спросил звонкий голос, и на авансцену строевым шагом, вбивая каблуки в аэродромную траву, выдвинулся Кольцов.

- Ну? – зыркнул на него Деев. – Тебе чего? В полёте, случаем, не блевал?

- Никак нет, товарищ майор. А товарищ капитан Сагайдачный здесь ни при чём, - непоследовательно заявил он. -  Самолёт пилотировал я, младший лейтенант Кольцов. 

Дальше, в соответствии с логикой жанра, началась немая сцена, длившаяся с минуту. Запомнились вытаращенные глаза командира полка, хватавший воздух ртом здоровила-замполит, да жесточайшее разочарование, промелькнувшее на крысиной мордочке особиста Крюкова, который тоже был тут как тут. 

- Какой младший лейтенант? – приходя в себя, спросил майор Деев. – Ты, что ли? – недоверие в его глазах было такое, что хоть позируй художнику, пишущему эмоции.

- Так точно! Я! – отчеканил Кольцов. 

«Да ты ещё и честный», - подумал я и опять возблагодарил судьбу за такой подарок.

- Ты знал? – повернувшись ко мне всем корпусом, спросил Деев.

- Никак нет, товарищ майор, - официально ответил я, поняв, что он спрашивает, знал ли я об уровне подготовки новобранца, - не успел ознакомиться с личными делами. Теперь знаю.

- Теперь мы все знаем, - сказал Деев, о чём-то думая. – А я его, пожалуй, у тебя заберу. Старшего лейтенанта Серебрякова вчера ранили, исполнять обязанности некому. Вот я пока и поставлю на его место  младшего лейтенанта. Присвою своей властью «старшего» и назначу. Как, напомни, твоя фамилия? - повернулся он к Кольцову. 

Старлей Серебряков состоял на должности заместителя командира полка по учебной части и отвечал за переучивание лётчиков на новую технику. Вчера сам Деев заткнул им какую-то дыру в боевой работе, и тот вернулся  на аэродром с пулемётной пулей в ягодице – немцы-окопники лупили по нашим самолётам, ходившим по головам, из всего, что стреляло. 

Такое бывало в боевой лётной практике, и техники, чтобы лётчики могли избегать непочётных ранений,  прилаживали под сиденья истребителей простую чугунную сковородку. Серебряков не подложил, а может, не успел, или постеснялся девочек-оружейниц. 

- Не отдам я Кольцова, товарищ майор, - сказал я спокойно, - что с воза упало… Назначили его ко мне – всё. Обратной дороги нет. Мне командир звена во как нужен, - я чиркнул ладонью по горлу и краем глаза засёк особиста Крюкова, слушавшего нашу перепалку с отсутствующей рожей. Очевидно, его заметил и Деев, потому что сказал:

- Ладно, в рабочем порядке. Продолжайте, товарищи, - он не стал  продлевать со мной обмен любезностями, козырнул и пошёл к «виллису». Следом повалила свита, расселась в машине, и «виллис», оставляя на мокрой всё ещё траве следы шин, покатил к штабу.    
Я, удивлённый тем фактом, что комполка не стал наказывать Кольцова за нарушение уставов и наставлений, подозвал его к себе и сказал:

- Летал ты, конечно, классно. То, что сошло с рук, и комполка не посадил нас на «губу» – случайность. Но сказал он правильные слова: с тебя будут брать пример остальные, а такие взлёт и посадка, как у тебя – верная дорога к авариям, а то и к смертям. Так что про воздушный цирк пока забыть, еще раз увижу -  голову тебе оторву я. Лично. Всё понял? – спросил я, думая уже о своём.

- Так точно! Понял, - сказал Кольцов, косясь на мои ордена. – Вы меня не отдавайте, товарищ капитан. Летать страсть охота. А в штабе какие полёты…

- Налетаешься ещё, - буркнул я, и мы пошли к эскадрилье, ждавшей на стоянке. Чуть в сторонке, потрескивая обшивкой, стояла спарка, которую  мы только что истязали. И показалось мне, что её широкая рожа имеет вполне довольное выражение. Как у коня, почувствовавшего на своей спине, настоящего казака…

Обучение молодёжи продолжалось штатно, без происшествий и трагедий. Я вспоминал своё обучение в ЗАПе и, честно говоря, удивлялся и втайне скрещивал пальцы – уж больно гладко всё шло. И нет-нет, да и приходили ко мне опасения, что не может так продолжаться долго, поэтому расслабляться не надо. «Не каркай, не каркай», - говорил я себе, но поделать с привычкой ничего не мог. 

И накаркал.
                                Профессия контрразведчик
Старший лейтенант Крюков, сотрудник особого отдела дивизии, прикомандированный к полку Деева,   едва сдержался, чтобы не вздрогнуть: глаза, мазнувшие по нему коротким взглядом, были крайне неприятны и несли в себе отрицательный до враждебности  заряд. Были  глаза  странного блёклого цвета и подёрнуты по зрачку белёсыми нитями. «Так вот почему ты в глаза не смотришь, - сказал про себя Крюков, - знать, рыло твоё холёное в та-а-аком пушку, что мама не балуйся. Ладно, поглядим». 

Он считал себя талантливым физиономистом, способным по внешности определить суть человека, и старший лейтенант Панькин не понравился ему буквально с первого взгляда, хоть и имел на груди два боевых ордена – факт, достойный уважения.

В первый раз особист обратил внимание на  Панькина, вернее, на его анкету, знакомясь по прибытии в полк с учётными делами личного состава. На груди у старлея отливали жирным блеском два боевых ордена – Красного Знамени и Красной Звезды, вещь, довольно редкая для  сорокового года – орденоносцев в линейных авиационных полках было пока немного, все подвиги  ждали их впереди. «Наверное, за Испанию», - подумал тогда особист и тут же убедился в своей правоте: в анкете Панькина кто-то красным карандашом отметил пункт, подтверждавший Испанию.  

Увидев в личном деле Панькина его фото в орденах и нашивках за ранения, Крюков без всякой задней мысли поставил в своём кондуите против фамилии старшего лейтенанта жирный восклицательный знак. А вскоре против  той же фамилии появились вопросительный и два восклицательных знака: встретившись с Панькиным лично и увидев его глаза, Крюков принял решение старлея из виду не упускать. Потому что люди с такими глазами,  считал он, имеют  чёрную душу и уже либо совершили преступление, либо его готовят. Потому и не смотрят в глаза, опасаясь выдать себя нечаянным поступком. 
Возможно, это были пустые фантазии особиста,  отрыжка профессии. Но вскоре произошло событие, подтвердившее крюковские подозрения и ещё раз убедившее его в том, что физиономистика – наука полезная, ибо работает на сто процентов.
В полк прибыло пополнение, и его нужно было доводить хотя бы до среднего лётного уровня. Что предполагало закрепление каждого молодого лётчика за опытным пилотом и тренировки до седьмого пота в условиях, приближенных к боевым. Старший лейтенант Панькин стал наставником нескольких пилотов, в том числе и очень способного паренька по  имени Лобач Павел Андреевич, который, как вскорости оказалось, кроме того, что хорошо летал, был ещё и дипломированным художником, что он, правда, тщательно скрывал (насчёт его художественных дел разговор особый).
Вот с этим Пашей Лобачем и произошла у Панькина сшибка не на жизнь, а насмерть в прямом и переносном смысле слова.
                                Сержант  Лобач. Смертельный вираж
 …Вскоре нас распределили по эскадрильям и звеньям, и началась костоломная учёба. По сравнению с которой обучение в лётных училищах показалось приятным отдыхом. «Старики», заполучив в свои загребущие лапы молодёжь, взялись за дело с большим аппетитом к жизни – работа начиналась с первыми лучами солнца и кончалась после заката, когда темень  заливала  лётное поле, и летать становилось невозможно. Таким графиком учёбы наши наставники стремились как-то восполнить нехватку рабочих машин, хоть и понимали, что сделать это  очень непросто, почти безнадёжно.
- Терпите, орлы, - прохаживаясь перед строем и разглядывая наши осунувшиеся лица,  твердил комэск Сагайдачный, орлиной стати человек, - бой пощады не знает. Пропорциональность прямая: чем больше усвоите сейчас, тем больше шансов выжить в драке. Так что терпение и усердие – залог вашего выживания. 
И мы терпели, переносили нагрузки, засыпали в столовой во время обеда, времени не было даже на письма домой: утром нас будили дневальные, сдирая одеяла почти с каждого. Все похудели страшно, на что старики, посмеиваясь, говорили, что жир на пузе – враг лётчика номер два. А враг номер один – уныние, потому что лишает сил. 

- Так что не вешать нос, а хвост держать пистолетом! – говорил старший лейтенант Панькин, командир нашего звена, орденоносец и франт.

Меня он взял  в персональное обучение, уделяя занятиям со мной значительно больше внимания, чем тренировкам с другими членами звена. Мне, по крайней мере, так казалось. 

 Когда я увидел   его впервые, то подумал, что хотел бы на него походить: форма  сидит, как влитая, сапоги надраены – хоть брейся в них, пилотка лихо сдвинута на левое ухо. Но главным было то, что на его широкой груди красовались два новеньких, блестевших эмалью боевых ордена – Красного знамени и Красной звезды. Мы уже знали, что старший лейтенант воевал в Испании,  сбил несколько франкистских самолётов, за что и получил награды. 

Мне в нём нравилось почти всё: как он ходил, развернув плечи, как закуривал длинную папиросу, чуть щурясь от дыма, как лихо носил пилотку, как мастерски крутил «солнце» на перекладине…Правда, настораживали глаза – они  были какие-то мутные, подёрнутые  белёсой дымкой.  А постоянная кривая ухмылка, с которой он смотрел на людей, не просто настораживала, а вызывала непонятное опасение. Но, подумав, я решил, что командир и должен быть таким – свойским, но с холодком. Чтобы подчинённые не сели на голову и не начали помыкать. 
И я взялся ему подражать во всём – ходил степенно, говорил неторопливо,  висел на перекладине, пытаясь крутнуть «солнышко», некурящий, взялся курить, за что однажды получил по  башке от капитана Сагайдачного.

- Не тому учишься, - сказал он, застукав меня в курилке с папиросой в зубах, и глаза его странно сверкнули. – Старший лейтенант Панькин – человек, конечно, достойный, но нам нужны здоровые кадры, а ты через пару лет начнёшь от курева задыхаться. – Он забрал у меня окурок,  вдавил его в край урны и добавил, усмехаясь: 

- Так что брось эту гадость. Ещё раз увижу, бате твоиму напишу, чтобы приехал и отодрал тебя, как сидорову козу. Живой батя?

- Та живой, - сказал я, - он сам смалит, как паровоз. Так что драть не будет.

- Я постараюсь, чтобы выдрал, товарищ сержант, - пообещал капитан – ещё раз говорю, брось. Не куришь, и не начинай. «Спасибо» мне потом скажешь, - добавил он и пошёл по своим делам. А я  смял папиросную пачку и с тех пор зарёкся – что уж повлияло, не знаю. Но знаю точно: слова свои капитан Сагайдачный сказал вовремя, чем уберёг меня от одной из ошибок молодости. 

В остальном же я продолжал копировать командира звена, думая, что повторение его действий на земле и в небе принесёт какую-нибудь пользу. Какую, я тогда не знал, но нутром чуял: усвою его повадки на земле, усвою и воздушные манеры.

А вскоре, в одном из тренировочных вылетов, я по вине ведущего  чуть не погиб. По крайней мере, был от смерти буквально в нескольких метрах. 

Мы отрабатывали слётанность пары,  крутили в зоне на штатной высоте пилотаж – как ни старался Панькин сбросить меня с хвоста, ничего не получалось: я вцепился в него клещом, повторяя вслед за ним все выкрутасы. То есть, демонстрировал достаточное для недавнего выпускника лётного училища мастерство. Но ни единого слова одобрения от него не услышал, он ещё яростнее бросал свой «ЛаГГ» в пике, на горки и в мертвые петли, работая буквально на пределе перегрузок – у меня, казалось, трещат от них кости, а глаза закрывает серый туман.

- Ладно, - услышал я по рации его голос, и он перешёл в пикирование, выровняв машину в десятке метров от земли. Тут я впервые испугался: не учти он просадку тяжёлого «ЛаГГа» при выходе из пике, и нам хана, гарантированный гроб с музыкой.

- Работаем! – выстрелил он приказом, - перейди влево!

Я послушно перешёл, и тут же прозвучал ещё один выстрел:

- Разворот влево на сто восемьдесят градусов!

Высота у  меня была   двадцать метров,  внизу, от края до края горизонта, тянулся лесной массив, разворот предполагал глубокий крен влево, я при крене обязательно начал бы стричь деревья,  смерть верная, и какого хрена ведущий устроил мне такой цирк, неизвестно, - всё это  пронеслось в голове в долю секунды. Но я, тем не менее, пошёл на вираж, надеясь, очевидно, на удачу. То есть, на то, что высоких деревьев на моём пути не окажется. 

Ещё как оказалось. 

Зацепив крылом верхушку берёзы, я выскочил из  её кроны с веткой между элероном и консолью, но ведь выскочил, не сверзился с небес, а продолжал лететь по прямой, следом за Панькиным. Который  шёл справа и выше, и берёзы ему не угрожали.
Манёвр завершился, мы легли на обратный курс и ворвались в зону аэродрома  на скорости, многократно превышавшей посадочную.

Чей-то «ЛаГГ», выполнявший над аэродромом «коробочку», шарахнулся от нас, как сумасшедший, и едва не сорвался в штопор – мы прошли рядом на расстоянии вытянутой руки.

В голове у меня была полнейшая каша: по вине ведущего, орденоносца и героя, я за пять минут побывал на грани жизни и смерти, совершенно не понимая, почему он так поступил, ведь он нёс ответственность и за мою жизнь тоже.

- Что нос повесил? – через губу спросил он у меня, когда мы сели. – Наябедничаешь командиру?

- Скажу, как было! – ответил я резко, - и про твои душегубские выкрутасы скажу!  

- Прошу соблюдать субординацию, товарищ сержант, - высокомерно сказал он, - я с вами свиней не пас.

- Да тебе и свиней нельзя доверять, не то, что людей! – во мне всё ещё бродили остатки того ужаса, который я  пережил в полёте. Мне, честно говоря, было уже всё равно, какое он придумает для меня наказание за грубость, я твёрдо знал одно: если  останусь в авиации, летать с этим  козлом не буду никогда.

- Про берёзу молчок! – резко меняя тему, сказал Панькин, - за то, что чуть не столкнулись с  кем-то над аэродромом, я как-нибудь отбрешусь! Ты меня понял, салабон? Молчок, не то…

- А что ж ты мне сделаешь, сучий потрох?! – я действительно закусил удила, даже солоноватый привкус во рту появился, - это ты у меня в руках, а не я у тебя! Понял? Так что  заткни фонтан и не тявкай!

Перепалку нашу прервал командир эскадрильи капитан Сагайдачный – он стоял на крыльце штаба и разглядывал нас совершенно спокойными глазами – я уже знал от стариков, что такие глаза у него бывают, когда он собирается порвать кого-то на ветошь.

- Докладывайте, старший лейтенант, - сказал он, не меняя выражения лица.

- Иван, прости, виноват, конечно, - неверно оценив обстановку, начал Панькин, - молодого на перегрузках погонял, чуть переборщил, бдительность притупилась, потому чуть не столкнулись, - зачастил он, делая упор на случай над аэродромом. 

- Ты такой вариант предлагаешь? – как бы спросил Сагайдачный, - а почему технарь ветку из крыла  у  сержанта вытащил и за пазуху спрятал? Не повезло тебе, - продолжил он после паузы, - я как раз у окна стоял, а глаза у меня – сам знаешь. Что скажете, товарищ сержант? – отвернувшись от онемевшего Панькина, спросил он у меня.

- Скажу, товарищ капитан, всё скажу, - собираясь с духом,  зачастил я, - летать с ним  больше не буду.  Готов понести за отказ любое наказание.

- Та-ак, - протянул комэск, - новый поворот темы. Вот отсюда подробнее, - он посмотрел на меня, перевёл взгляд на старшего  лейтенанта, увидел его выпученные глаза, как бы предупреждавшие меня о чём-то, и сказал:

- Через час – рапорт мне на стол. А пока, товарищ старший лейтенант, можете быть свободны. 

- Товарищ капитан! – взмолился я, обращаясь к командиру, - пусть он останется! Я расскажу всё в его присутствии, чтобы он потом не  сказал, что я на него наклепал.  Перед ребятами стыдно будет…

Сагайдачный посмотрел на меня с интересом и сказал:

- Ну, раз так…. Останьтесь, старший лейтенант. Рассказывайте, товарищ сержант.

Я рассказал всё, как было – и как мы снизились до бреющего, как он перегнал меня на левую сторону, ближе к лесу и земле, как засадил в левый вираж для разворота на сто восемьдесят градусов, а сам шёл выше, на безопасном от деревьев расстоянии.  Как я словил ветку берёзы – ещё чуть-чуть ниже, и хана… 

Всё это я без утайки рассказал командиру, который, пока я говорил, - молчал и смотрел в землю, лишь иногда вскидывал глаза на  явно растерявшегося Панькина. 

- Так было? – спросил он, наконец.

- Так, - потеряв самоконтроль, ответил Панькин, - я ж хотел, чтобы, значит…

Что «значит», он не договорил – Сагайдачный прервал его на полуслове и сказал:

- Это тоже включить в рапорт. И вы, товарищ сержант,  напишите. Будем разбираться. От полётов вас, товарищ старший лейтенант, отстраняю, но не от службы. Так что учите с молодыми матчасть, а там видно будет. Как решит комиссия – думаю, комполка  её завтра  назначит. Можете быть свободны, - сказал он Панькину, - а вы пока задержитесь, - он кивнул на скамью, предлагая мне присесть. 

Я посмотрел на лейтенанта и  понял смысл вычитанного в какой-то книжке выражения «на нём не было лица» - на  Панькине действительно не было лица, а какая-то застывшая маска, на которой смешалось всё – и растерянность, и злоба, и страх, самый обычный страх перед будущим.

- Всё, что рассказал,.. так и было? – обернулся ко мне комэск, когда  старлей ушёл. – Почему спрашиваю – тебе скоро придётся многим всё рассказывать, поэтому запомни одно железное правило: не ври, говори только правду. Иначе погоришь.

- Да  зачем мне врать, товарищ капитан! – взвился я, - у меня до сих пор колени трясутся, там же на десять сантиметров ниже, и ствол берёзы! Это ж смерть!

- Ладно-ладно, верю. И вот ещё что скажу: нет худа без добра: то, что ты вытянул тяжёлый самолёт из такого виража, говорит о многом. – Он помолчал и сказал, прикурив папиросу:

- Чую, быть тебе настоящим истребителем. Сегодня выстоял, не сломался, не встретился с землёй, и завтра, в настоящем бою, не спасуешь. Раз осилил такую перегрузку….Это о многом говорит, уж ты мне поверь.

На том мы с командиром расстались. Идя на стоянку, я всё думал над его словами о «многих», кому мне предстоит рассказывать о случившемся, но дальше командира полка майора Деева моя фантазия не пошла. «А, ладно, -  сказал я себе, наконец, - мне бояться нечего, потому что скрывать нечего. Пусть  Панькин боится, с него спрос будет посерьёзней».

Назавтра я получил частичный ответ, кто эти «многие», о которых говорил комэск, - меня вызвал к себе старший лейтенант Крюков, человек таинственный, о котором говорили разное. Но никто толком не знал, чем он занимается. «Контрразведка, - ответил однажды на мой вопрос Сагайдачный, - ещё познакомишься, он со всеми молодыми обязательно беседует. Выходят от него задумчивые, так что с ним не шути, хлопец непростой». 

Крюков не показался мне непростым, скорее, наоборот:  обращался на «вы», предложил папиросу, кивнул на табуретку, приглашая садиться. Но, несмотря на это его гостеприимство, я всё равно чувствовал себя неуютно в его присутствии – у него были какие-то опасные глаза, выдержать их взгляд было трудно. Такие глаза я видел раз в жизни, они были у нашей деревенской соседки, о которой моя бабушка говорила, что у неё дурной глаз.  И называла соседку ведьмой, строго-настрого запретив с ней разговаривать.

Вот такие ведьмацкие глаза были и у старшего лейтенанта Крюкова – он улыбался, а глаза оставались неподвижными и смотрели, казалось, в самую душу.

 Крюков уселся за стол, положил перед собой бланк с заглавием «Протокол» и доверительно спросил:

- Вам нравится старший лейтенант Панькин? Подражаете ему?

- После вчерашнего уже нет, -  не задумываясь, сказал я. – Он не должен был так делать.

- Расскажите подробнее, - сказал Крюков, улыбаясь щеками, - и не волнуйтесь, нам  нужна только правда. Вы ведь хотите знать, зачем он так поступил?

- Хочу, - кивнул я головой, - я чуть берёзу не снёс. Ещё бы на метр ниже, и каюк. 

- Вот! – сказал старлей удовлетворённо, - так что рассказывайте всё без утайки. Он приходил к вам вчера вечером, угрожал? Ведь так?

- Угроз особых не было, - кивнул я головой, - больше просил: мол, «комиссовать могут, а мне без неба никак»…

- «Комиссовать», - сказал Крюков,  сузив глаза, - ну-ну. Вот видите, - хмыкнул он, - а если бы у вас силёнок не хватило вытащить самолёт из виража, тогда что? «Комиссовать»! – снова хмыкнул он, - тут не о комиссовании речь идёт, тут серьёзнее! – поняв, что сказал лишнее, он резко замолчал, затем добавил:

 – Так что во всех подробностях!

- Так точно, товарищ старший лейтенант! – вспомнив напутствие Сагайдачного, по-уставному сказал я. – Есть, во всех подробностях! Начинать со взлёта?

- Взлёт опустите, - сказал он, берясь за перо, - там ведь ничего такого?

- Так точно, ничего, взлетели штатно, точно по наставлению. И зону отработали штатно, никаких крючков.

Старлей хмыкнул, и я, поняв, что сморозил глупость, Крюков за «крючка» может и обидеться, залепетал:

- Извините, товарищ старший лейтенант, я не со зла! Само сорвалось, а я ничего…

- Забыли, сержант, - он обмакнул перо в чернильницу и добавил:

- Вон у комэска-два фамилия Рогов. Мне что же теперь, слова «рог» избегать? Давайте по существу, с момента, когда он загнал вас на разворот.

- Я, честно говоря, товарищ старший лейтенант, не ожидал от него такого, - начал я объяснять, - опытный ведь лётчик, орденоносец, в Испании воевал.   Ладно, он меня справа налево передвинул, но чтобы на высоте  двадцать метров крутить разворот на сто восемьдесят градусов – это ни в какие ворота, даже я понимаю. Там же сплошной лес, сосна корабельная, при вираже опуститься на метр ниже – верная смерть!  - Я помолчал, вновь переживая недавний ужас. - Панькин потом говорил, мол, хотел меня испытать в почти боевой обстановке,  выдержу или нет. А если бы я не вырулил? Не осилил перегрузку? Всё, сгорел бы на земле. А ему за это ничего, «молодой», значит, сплоховал, свидетелей-то нет. Только вот зачем ему меня гробить? 

Я посмотрел на старшего лейтенанта и увидел его взгляд – он как будто целился во что-то. Или в кого-то. В памяти всплыло слово  «контрразведка», которым обозвал его Сагайдачный, и я остановился, поняв, наконец, что старший лейтенант делает свою работу, подводя  Панькина с моей помощью под статью. И мне, честно говоря, стало жаль старлея, который, возможно, и не имел злого умысла, а по недомыслию не учтя высоту,  действительно хотел проверить меня на перегрузку. 

- Что замолчал, сержант? – Крюков смотрел мне в глаза своими ведьмацкими глазами. – Пожалел, вижу, этого фрайера, ведь за такие дела по военному времени полагается «вышка».  Так что сомнения твои понимаю – выходит,  ты его под «вышку»-то и  подводишь. Так ведь подумал? Так, не отнекивайся, - он помолчал,  прикидывая, как меня убедить. Затем сел  на табуретку напротив и сказал:

- Вот что я тебе скажу, Павел. Представь, что   Панькин таким способом проверял бы на перегрузку не тебя, а твоего друга Душина.  Представил? А теперь скажи, где был бы  сейчас Душин? (Толя Душин действительно был моим другом – и это они знали. Я представил   Толю в том проклятом вираже и понял, что  военный доходяга, недокормленный восемнадцатилетний пацанёнок, ни за что бы не вытащил тяжёлый      «ЛаГГ» из ямы, силёнок бы не хватило. И одной небоевой потерей в нашем полку  стало бы больше).    

- Так что не тушуйся, сержант, всё ты делаешь правильно, - устало сказал старлей, садясь за стол, - такая война идёт, что ты. А у немчуры все методы хороши, я с таким сталкивался – поверить невозможно. Так что сам думай, зачем  лейтенант хотел тебя угробить.

Он снова помолчал, закуривая очередную папиросу. 

- Ты можешь нарисовать схему происшествия? Наверняка можешь, у тебя ведь художественное училище за плечами, правильно? 

Я ошеломлённо кивнул – откуда они знают  про училище? Потом снова вспомнил «контрразведку», взял лист бумаги и карандаш и нарисовал насколько картинок - изобразил все стадии случившегося. 

Старлей стоял за спиной и цыкал зубом, выражая, наверное, одобрение.

- Внятно получилось, - сказал он, - Теперь фамилию, имя, отчество полностью.  Распишись и дату поставь.  С картинкой и тупой поймёт, - довольным голосом  заключил он. - Тупых у нас, впрочем, не бывает.

…Первый, кого я встретил, выйдя от Крюкова, был, конечно, Панькин – случайно он оказался у штаба, или специально  тут крутился, я не понял. 

Он посмотрел на меня глазами побитой собаки, но где-то в их глубине таилась ненависть – зуб даю. 

- Заложил меня, сучёнок, - сказал  Панькин утвердительно, - жалко, не дожал я тебя в том вираже! Не было бы мороки. 

И я впервые подумал, ощутил буквально нутром, что передо мной враг. Тайный,  опасный враг, который только и ждёт, как бы ударить кого-то из наших исподтишка, из-за угла, без свидетелей. Как было со мной.

Я даже остановился от этой своей догадки и посмотрел на него в упор – уж не знаю, откуда у меня взялись на это силы.

- Да, не повезло тебе, - опять нарушая субординацию, сказал я, - не думал ты, что я такой жилистый. Теперь отвечать придётся, «вышка» ведь тебе светит.

- Какая «вышка»! Окстись, салабон! Дальше фронта всё равно не пошлют, так что ещё встретимся на узкой дорожке! Пощады тогда не жди, кое-что умеем! Эти цацки просто так не дают, - он щёлкнул ногтем по ордену Красной Звезды, резко развернулся и скрылся за дверью штаба. 

А я снова подумал, что он враг, и пощады ему давать нельзя. Потому что он её никогда и никому не даст, и мой случай – тому подтверждение. 

Через пару дней лейтенанта  Панькина увезли куда-то  два сурового вида офицера в фуражках с  малиновыми околышами, прибывшие в наш полк накануне. И чуть позже  полк узнал, что  Панькин действительно оказался врагом, завербованным немцами ещё в Испании, где был сбит и отсутствовал в подразделении несколько дней. По возвращению   Панькин сплёл красивую историю о том, как его, отважного лётчика, прятала от франкистов в курятнике семья испанских патриотов и, в конце концов, однажды ночью вывезла к  нашим позициям.   

Проверять его версию никто не стал, началось отступление красных бригад по всему фронту, и было не до проверок, надо было спасаться, кто как мог. Он спасся, получил награды и, уверовав в свою удачу, взялся изображать ретивого и принципиального служаку. 

Прокололся он один раз, но этого хватило, чтобы ретивый Крюков поставил в своём поминальнике против его фамилии большой вопросительный знак. 

А прокололся он так. 

Наша эскадрилья в полном составе сидела после обеда в курилке и травила байки. Запевалой, как всегда, был Толя Душин, человек, чья фамилия подходила ему в полной мере – он был фантастически худ и разговорчив невероятно. Но летал так, что удивлял весь состав эскадрильи – держал такие  перегрузки, от которых другие теряли сознание. 

- Вы, товарищ старший лейтенант, говорят, в Испании на «мессере» летали? – спросил Толя у  Панькина без всякого подтекста, чисто из любопытства.

- Летал, - надулся Панькин, - повезло. Врага надо знать в лицо. Слышал такую присказку? – он посмотрел на Душина снисходительно.

- Куда нам, - почему-то сказал Толя, - и как вам «худой»?

- Что можно сказать? – снова надулся старший  лейтенант, - вот ты при посадке сколько действий совершаешь? Не обращал внимания? Хорошо, конечно,  что всё делаешь автоматически, значит, опытный. А давай всё-таки посчитаем: выпуск шасси – раз, шаг винта – два, скорость нагнетателя – три, щитки – четыре. Вот, четыре. А у «мессершмитта» всё это делает автоматика, ты только рулишь. 

- Мы вот ломаем головы, почему «мессера»  такие шустрые в бою. Да потому и шустрые, что их пилоты тратят меньше времени на эволюции, это ведь какое преимущество! – сказал он и осёкся, увидев устремлённые на него взгляды, в которых светился вопрос: а что это ты, друг ситный, так восхищаешься немецкой техникой?

- Нет, наши тоже, конечно, достойные самолёты, скажем, те же «Яки» или «Лавочкины» - пошёл  Панькин на попятную, - но определённые недостатки у них всё же есть. И говорить об этом нужно открыто, чтобы не попасть впросак, обмен опытом организовать,  где и обсудить сильные и слабые стороны наших и  вражеских машин. И как эти стороны использовать в бою, - выруливал он из сложной ситуации. Но слово было сказано, и слово это было не в его пользу: не надо было в полный голос расхваливать «мессершмитт», пугать наших лётчиков, не то было время. И хоть  Панькин в заключение сказал правильные вещи, но в памяти масс осталось его  восхищение «мессером», с чем все и разошлись.

Кто стукнул  про тот разговор Крюкову, история умалчивает, но, думаю, кто-то наверняка стукнул, и особист, скорее всего, именно после того случая взял пустомелю Панькина в разработку. А когда случилась история со мной, тут уж картинка получила почти цельная, осталось получить от  Панькина признание в работе на немцев. Он признался, о чём вскоре особист и объявил во всеуслышанье на построении полка, рассказав о вербовке  Панькина в Испании, о его работе на немцев и о попытках откровенного вредительства. 

- Так было с сержантом Лобачем, - сказал Крюков в заключение, - которого  Панькин чуть не убил. Да вы знаете, - добавил он.

На вопрос из строя, что  шпиону припаяли, старший лейтенант ответил, что пока неизвестно, потому что военный трибунал состоится только через неделю. Но ничего хорошего  предателю не светит, со шпионами «родная большевистская партия и верховное командование» поступют сурово.

- В соответствии с тяжестью проступка и военным временем, - сказал он в заключение.

Через пару недель он же  ознакомил полк с приговором трибунала, котрый был коротким, как выстрел: расстрел.

- Как самая справедливая мера социальной защиты, - сказал старлей, повторив, очевидно, слышанные от кого-то слова.

Так закончилась  эта история, и произвела она на меня тяжёлое впечатление. Вскоре, однако, начались бои, и пошла такая мясорубка, что стало не до воспоминаний: скорее бы добраться до нар и рухнуть в сон без впечатлений и переживаний. Но нет-нет, да и выплывал из памяти старший лейтенант  Панькин и слова комэска Сагайдачного, о том, что быть мне настоящим истребителем, если выдержал ту перегрузку. Я старался оправдать его слова и, сжившись с моим «Ла-пятым» (нас вскоре пересадили на эту машину), ходил на такие перегрузки, что  чернело в глазах. 

А лейтенанта-шпиона я вспомнил через несколько месяцев ещё по одному поводу. 
Не выходил у меня из головы его рассказ о  преимуществах «Мессершмитта» над нашими «Лавочкиными», и, свалив на «Ла» после затяжного боя своего третьего «мессера», я сказал вслух:

- Ну, и помогла тебе твоя автоматика? Ни хрена не помогла! Потому что автоматика, конечно, хорошо, но главным всё равно остаётся лётчик. А ты против меня слаб в коленках, перегрузок не держишь, вот и подставился. 

Так я окончательно поверил в себя и в то, что  немец - противник, конечно, грозный, но у нас, русских, есть в характере какой-то секрет, который ломает  немчуре  хребты. И никакая автоматика им не помогает.

И пошла у нас на Кубани другая война, и всё чаще драпали от нас «М ессершмитты», задрав хвосты. А их главный, маршал Геринг, даже издал приказ, запрещавший  немецким асам вступать  в бой с советскими лётчиками по прилагаемому списку с  фамилиями  и бортовыми номерами наших самолётов.

Список тот начинался с Покрышкина, Евстигнеева, братьев Глинка, Труда (фамилия такая), а где-то в его середине стояли и фамилии лётчиков нашего полка – Семичастного, Рогова, Маленьких… 

Но будет это ещё нескоро, а пока предстояло нам постигать лётные премудрости под началом старших товарищей, чем мы и занимались неустанно. Понимая, что только постижение этих премудростей может сохранить наши молодые жизни.
                                      Загадочная Персия
    После обеда молодые сидели в курилке и точили лясы о житье-бытье. Вышедший из столовой Сагайдачный, услышав обрывок разговора, хмыкнул, потому что и сам  мучился теми же проблемами пару лет назад.
- Нет у тебя ножика, дырку в ремне проковырять? - говорил один вояка другому, - штаны потерять боюсь, совсем отощал. 
- Мамка откормит, - сказал капитан, входя в курилку, - а нам с тобой, воин, лишний жир без надобности, в кабине не уместимся. Так что молодцом и так держать, учиться всегда трудно.

Сагайдачный, конечно, не удивился разговору, молодые летали действительно на износ. Летали бы и больше, да не хватало самолётов, а те ЛаГГи, которые уцелели после Сталинграда, молодёжь, можно сказать, добивала, - то один, то другой выходил из строя из-за  поломок деталей. И техники, ругаясь под нос, изобретали методы возвращения матчасти в строй, что было совсем непросто: списанные самолёты, сваленные на окраине лётного поля, были  уже раздеты до скелетов, и брать у них было нечего.
Полк ждал новые самолёты, вожделенные «Ла-пятые», о которых говорили много хорошего. Но у снабженцев были свои  графики, «Лавочкины» задерживались, и молодёжь истязала бедные ЛаГГи, свято веруя бывалым пилотам, что  освоивший ЛаГГ любой другой самолёт освоит с закрытыми глазами.  
Но чем дальше, тем сложнее было соблюдать график полётов, и всё шло к тому, что вскоре летать будут только самые перспективные, середнячки же и двоечники  станут вечными дежурными по полку, кухне и лётному полю.
И как обычно бывает, народ, не взузданный накрепко серьёзным делом, стал пробавляться второстепенными проблемами, в том числе слухами, которые всегда порождает безделье.
…Кто запустил этот слух, в полку так и не узнали. Да и не доискивались, потому что вреда от него не было, а тема для обсуждения появилась. Да какая.

Муся Спицына, командирша кухонного взвода, явилась к старшине Анохину под тем предлогом, что хотела узнать, как его здоровье, прошла ли простуда (старшина выпучил глаза, вспоминая, когда это у него была простуда) и не надо ли в чём помочь. Аникин, заместитель командира батальона аэродромного обслуживания (БАО), и, стало быть, прямой Мусин начальник, зная её за годы совместной службы, как облупленную, помалкивал, справедливо полагая, что главное впереди, а пока что – так, запевочки.

Гостья закурила, уставилась на старшину снайперским взглядом и начала с лести.

- Вот ты, Аникин, всегда всё знаешь, - сказала она, - у тебя не голова, а прям дом советов.  
 Муся замолчала, ожидая реакцию старшины, но  тот хранил абсолютное спокойствие. Потому что Мусины комплементы давно стали для старшины фактором настораживающим, после которых – он твёрдо это усвоил – обязательно последует некая просьба. Которая, может, и не принесёт ему, Аникину, особого геморроя, но и жизнь не облегчит – это уж точно. 

На этот раз просьбы не последовало, но последовал вопрос, который  Аникина, мягко скажем, удивил. 
- Ты про Иран что-нибудь знаешь? – спросила Муся, продолжая целиться в старшину из снайперской винтовки. 

Было впечатление, что очки Аникина сами собой полезли на лоб. 

- Сбрендишь ты среди своих горшков, - сказал старшина – где  наш аэродром, и где Иран! – Он помолчал, прикидывая, что бы значил Мусин вопрос, ни до чего не додумался и сказал:

- А так, в целом – конечно, знаю, географию в школе учил.  Раньше он был Персией, столица Тегеран, - откровенно издевался Аникин над своей подругой. 
- Придуриваешься, Аникин? – фыркнула Муся. - Можно подумать, ты не знаешь, что народ говорит.

- Народ много чего говорит, - отмахнулся Аникин, который сплетни терпеть не мог, - всё слушать – умом тронешься. Ты с чем пришла? Выкладывай, некогда мне.

- Эх, Аникин, нет в тебе полёта, - сказала Муся, - а то, что полк наш летит в Иран за американскими самолётами, ты, вроде бы и не знаешь. Врёшь ведь?
 Такого поворота темы Аникин не ожидал, он даже не слышал ничего подобного. Иран, американцы…это мог выдумать ну уж очень изощрённый ум. «Или бабский», - подумал старшина.
- И зачем вас, баб, на войну берут! – сказал он искренне, - вся от вас неразбериха. Ну, с чего ты это придумала?! Наши новёхонькие «Лавочкины», можно сказать, на подходе, а ты каких-то американцев приплела! Заставят тебя на том свете сковородку горячую лизать за распространение вредных слухов,  узнаешь тогда, - закончил Аникин без всякой злости. 
- Ничё-о-о-о, - сказала Муся, - как-нибудь! Хуже, чем под Сталинградом, всё равно не будет. Думаю, тем, кто там был, положено царство небесное. И мёртвым, и живым. Значит, насчёт Ирана не знаешь, Аникин?

- Да не знаю я ничего,  что пристала?! – старшина начал закипать - Муся отрывала его от срочного дела, он готовил для начальства серьёзную бумагу, а  Муся этот процесс остановила – какие бумаги под её трёп.

- Свободны, товарищ старший сержант, - официально сказал Аникин. – Сплетни приказываю прекратить, - добавил он непреклонно, и Муся, вильнув напоследок крутыми бедрами, скрылась в упавшем с утра тумане. 
А сбитый с толку старшина Аникин, полагая, что в любой сплетне есть щепотка правды, стал думать, у кого бы узнать насчёт Ирана – вдруг он что-то упустил? Ведь Иран этот откуда-то взялся, что-то за этим скрывается, и ему, старшине Аникину, надо об этом знать. На всякий случай. 

Самой подходящей кандидатурой для доверительной беседы был его друг капитан Сагайдачный – этот не будет крутит пальцем у виска и не продаст, а честно скажет, если что-то знает. 

С тем старшина собрался , захватил готовую справку и пошёл к штабу. И надо же такому случиться – навстречу ему выплыл из тумана искомый капитан, который, увидев старшину, до ушей распялил рот в искренней улыбке.

- Тыщу лет не видел тебя! Ты где пропадаешь? – хлопнул он Аникина по спине в радостном порыве, - а я до тебя! Дело небольшое есть.
Лапа у Сагайдака была тяжёлая, от дружеского шлепка старшина даже присел, но радости от неожиданной встречи скрывать не стал.

- Здоров, медведь, - сказал он, тиская руку капитана, - а что ж за дело у небесного жителя к главному копателю? 
- Не только копателю, - принимая тон старшины, ухмыльнулся Сагайдачный, - но и главному по сапогам и портянкам, без которых, как известно, в нашей работе – никуда. Так что в моих сбитых есть и твоя доля, - не шутя, сказал он, и, переходя на серьёзный тон, сказал: 

- Я как раз про сапоги, - он помолчал, внимательно глядя на старшину – не обиделся ли за «главсапога». И увидев, что не обиделся, пояснил:
- У одного моего молодого не сапоги, а обмотки, я сперва внимания не обратил. А в обмотках, сам знаешь, какая война, одна морока. А если подъём по тревоге – хоть босиком лети. Он однажды и взлетел, хорошо, тревога ложная была, тут же и сел. Я смотрю  и глазам не верю – стоит мой Кольцов в снегу голыми ногами. Ты уж постарайся, Николаич! 
- А пусть приходит, -  не стал набивать цену старшина, думая, под каким соусом спросить у Сагайдачного про Иран. – Какой у него размер, кстати? – спросил он, чтобы потянуть время.

- В этом и закавыка, Николаич, - росточком он не вышел, и, понятное дело, нога у него тридцать  девятый  номер. Я на девчат наших поглядываю – вроде, на них сапоги маленькие. Так что посмотри, будь другом.
- Да подберём чего-нибудь, - сказал старшина, - как, говоришь, его фамилия? Кольцов? Это тот, который такой высший пилотаж показал, что у Деева остатки волос дыбом встали? 
- Ну всё вы знаете, - сказал Сагайдачный, нисколько не удивившись, - полк – единый организм, и его радости и боли - на виду у всех. Значит, договорились?
- Договорились, договорились, - заверил старшина и нейтрально спросил:

- А что слышно насчёт переформирования? Болтают, вроде как нас на «америкацев» пересаживают…

 - И ты, Николаич! - крутнул головой капитан, - байки это всё! Иран ещё приплели, а он здесь вообще ни при чём. 

- Какой Иран? - невинно спросил старшина, радуясь, что всё так устроилось, и ему не пришлось первому спрашивать насчёт этой заморской страны. 

- Какой Иран, -  хмыкнул  Сагайдачный, - тот самый. Соседи летят туда за американскими «Кобрами», это правда. А кто-то из наших пустил утку, что и нас туда командируют, но это брехня, нам «Ла-пятые» вот-вот подгонят, бумага Дееву уже пришла.
- Да? – с ноткой разочарования сказал Аникин, - жалко. Я бы в Иран слетал. «Кобра», говорят, машина классная.

- Да ну, - ответил Сагайдачный, - «Лавочкин» не хуже, да и возни меньше. На «кобре» ведь приборы в футах, дюймах, пока сообразишь… А на «Ла» всё родное. Понятный, короче говоря, самолёт. Так я пришлю Кольцова? – сменил он тему, - ты уж постарайся, Николаич, ходатайство я оформлю.
И они, довольные друг другом, разошлись по своим делам.

Иран же был вот при чём.

По программе ленд-лиза капиталистические наши союзники, прежде всего Америка и Англия, наладили поставки в Советский Союз вооружения и военного оборудования, в том числе самолётов всех типов – и бомбардировщиков, и штурмовиков, и истребителей. Среди последних особой популярностью у наших лётчиков пользовался «Белл Р-39», он же «Кобра» (позже – «Кинг Кобра» - королевская кобра) – машина, снятая с вооружения в США и очень пригодившаяся у нас. Наши лётчики были под впечатлением от её оснастки – боковых дверей, как у легкового автомобиля, просторной кабины, хорошим её остекленением, открывавшим великолепный обзор, мощным вооружением – пушка и четыре пулемёта и, конечно, рацией, работавшей и на приём, и на передачу. Что давало нашим лётчикам дополнительный канал связи с действительностью, превращало их из глухонемых калек в нормальных людей.
Американские лётчики «кобру» не любили, жалуясь на её строптивость: двигатель у самолёта  располагался сзади кабины, была другая центровка, что затрудняло  пилотирование. К примеру, когда пилот   расстреливал все боеприпасы, она валилась в обратный штопор, из которого выходила очень неохотно – были случаи гибели лётчиков. К тому же, эта строптивая змея при покидании  пилотом кабины обязательно калечила его хвостовым оперением, ломала ноги и руки.
Так что американцы поступили по поговорке «на тебе, небоже, что мне негоже»: сняв самолёт с вооружения, они  начали поставлять его нам двумя путями – через Иран, Аляску и Сибирь.

А нашим лётчикам, не избалованным комфортом и привыкшим к разным штопорам, американская змея пришлась очень даже ко двору: стоило приложить к ней умелые и сильные  руки, и «кобра» становилась грозным оружием, ни в чём не уступавшим «Мессершмиттам» и «Фокке-Вульфам». Недаром такие асы, как Покрышкин, Речкалов, Труд, братья Глинки и другие летали исключительно на «кобрах».

А насчёт полётов в Иран за новыми  самолётами - такое действительно бывало: транспортники Ли-2 везли наших в иранский Абадан, куда кораблями доставлялись упакованные в ящики «кобры».   Техники их собирали, а перегонщики гнали в азербайджанский Аджи-Кабул, где передавали нашим пилотам. Которые тут же, на базе 26 ЗАП (запасной авиаполк), переучивались на новую технику и отправлялись прямиком на фронты великой войны.
Вот об этом «Иране» и пытала Муся бедолагу Аникина – нашим кухонным девчатам очень хотелось посмотреть на заграницу. 

Когда Аникин сказал ей, что никто никуда не летит, Муся разочарованно хмыкнула и сказала:  
- Вот вечно ты, Аникин, обедню испортишь. Ну, ничего, какие наши годы, ещё побываем за границами.

И как глядела в воду: пройдя с истребительным полком семь кругов ада, Муся и её девочки дошли до самого Берлина и сфотографировались у Рейхстага. И до сего дня то фото, обновлённое, правда, на сегодняшний лад, красуется у Муси на стене, и она, глядя на молодые лица фронтовых подруг, перечисляет их по именам. А, случись, кого забудет, всплакнёт об ушедшей жизни, подругах и старшине Аникине, на чью могилку она ходит каждый месяц, пока есть ещё силы…
                          «Лавочкины». Первая встреча
 Тринадцатого марта сорок третьего, вопреки народным приметам, в полк пришёл праздник: перегонщики пригнали из Горького сорок новеньких Ла-5Ф – они стояли шеренгой на обочине взлётной полосы, сверкая плексиглассом кабин и источая невероятные ароматы новой машины - в воздухе  витал запах сежей краски, дерева и металла, заставляя учащённо биться сердца. Так гончая, услышав верхним чутьём запах дичи, делает стойку, готовая ринуться вперёд по знаку хозяина. 

Полк стоял в строю на противоположной стороне ВВП, готовый тут же, без проволочек, сесть в кабины истребителей и лететь – куда лететь, было безразлично. Лишь бы лететь, чтобы убедиться в истинности слухов о том, что новый самолёт ни в чём не уступает проклятому «Мессершмитту», от которого они так настрадались в  первые годы войны.

Мечтания прервал майор Деев.

- Вижу, как у вас глаза горят, - сказал он, вставая из-за стола, - но тут у меня имеется ведомость  закрепления за каждым из вас  личного самолёта и техника. Надо в ней расписаться, так что справа по одному ко мне бегом марш. А ты,   Андрей Константинович, отдай  технарям дефектные ведомости, - обратился он к инженеру полка майору Субботину. - Ну, которые перегонщики составили, пусть учтут.

- Дальше расклад такой, - продолжил он, когда последний в строю расписался в документе. – Каждый из вас совместно с техннками буквально обнюхивает самолёт, чтобы выявить недостатки. Хотя, думаю, их там нет. Ну, почти нет, - поправился он, - ведь перегонщики на них по пятьсот километров отмахали. И замечания пустяковые – лампочка перегорела, тугой рычаг выпуска  закрылков…Считай, ничего серьёзного, я бы знал. – Он помолчал, прикидывая, не расхолаживает ли такой речью подчинённых, и продолжил: 

- И всё-таки бережёного, сами знаете, кто бережёт, а акт приёмки будет подписывать каждый. Так что старайтесь, чтобы потом не было нареканий. Можете после осмотра сесть в кабину, ознакомиться вживую  с  приборами, рычагами, переключателями - там должна быть инструкция, если не забыли положить. Короче, обживайте рабочее место, чем скорее  привыкните, тем проще будет в бою. После того, как самолёты примем, их облетают старики, и только потом вы, молодёжь, получите разрешение на самостоятельный вылет. Так что мороки у нас хватит, будьте предельно внимательны, учите инструкцию так, чтобы от зубов отлетала,  и скидок не делайте ни на что. Особенно слушайие техников, они народ опытный. Но на поводу у них не идите, главные в паре «лётчик – техник» - всё-таки лётчик.

Он кивнул старшине Аникину,  тот быстро убрал с полосы стол с бумагами. 

- Полк, смирно! Слушай мою команду! – зычным голосом прокричал Деев, становясь во главе колонны. - К торжественному маршу! Управление прямо, остальные  напра-во! Равнение направо! Шагом марш!

     Полк, как единый механизм, чётко сделал «направо», полковой оркестр рявкнул марш, и колонна в едином порыве двинулась, печатая шаг, мимо шеренги самолётов, отдавая  им воинскую честь, -  лётчики равнением направо приветстсвовали боевых побратимов, которым вручали свои жизни.

Когда марш закончился, и подразделения  вернулись на места, майор снова встал перед  строем и тут же скомандовал:

- Командиры – ко мне!  Остальные – к самолётам  шагом марш!

Колонна сломалась,  лётчики вместе с техниками, сгорая от нетерпения, бросились к самолётам и, поглаживая и похлопывая их по бортам, начали постигать напарников, с которыми  предстояло быть  вместе и в жизни, и в смерти. Они этого ещё не осознавали, но техники, через руки которых прошло и первое, и второе  поколения воздушных бойцов, сгинувших на просторах России, поглядвали на молодёжь настороженно, как бы предупреждая и призывая быть хитрыми, чтобы перехитрить саму смерть.

- Первый вылет – мой, - сказал Деев собравшимся командирам, - потом, по мере готовности матчасти, распределяем за вами самолёты и начинаем облёт каждой единицы. 

- Не имеете права, товарищ командир, вылетать первым. Риск всё же есть, поэтому лететь должен кто-то из нас, чтобы не оставлять полк без командира, - заявил вечный спорщик капитан Рогов. – Комиссар, скажи ему! – повернулся он к майору Пименову, которого по старинке называл комиссаром.
По официальному регламенту он был, конечно, прав, командир не имел права рисковать собой и оголять вверенное ему подразделение, мало ли что может случиться в воздухе с новой техникой. Что же касается человеческих отношений, то в подобной ситуации командиру было проще сделать первый вылет самому, чем рисковать подчинёнными, это не бой, где подобное соображение не работает. Вернее, работает, но в меньшей степени и в другом качестве.

Заместитель командира полка по политчасти майор Пименов был человеком уважаемым, потому что летал наравне с рядовыми лётчиками, даже водил на задания эскадрильи. Хоть неоднократно и получал за такие дела по  голове от вышестоящего начальства: политработник – фигура для большевистской партии ценная,  её следовало беречь.  
Учитывая авторитет замполита, и аппелировал к нему Рогов, прося повлиять на комполка, чтобы тот не вздумал вылетать первым на новом, неопробованном самолёте, который мог преподнести, кто знает, какие сюрпризы.   
- Брось, капитан, - сказал, помолчав, комиссар, - ты нашего батю знаешь, ему хоть кол на голове теши, если что задумал. Пусть летит. Перегонщики же прилетели, а это около пятисот километров.  

- Прекратить разговоры, - комполка заглянул в ведомость, - мой номер шесть-девять, вот его быстренько и приготовь,  Андрей Константинович -  приказал он инженеру полка.  – Времени у нас нет, судя по косвенным признакам, не сегодня-завтра начнётся. Вы тоже готовьтесь, - он оглядел стоявших перед ним ветеранов полка, - облетать сорок единиц – не шутка. Сейчас  технари их обнюхают – и вперёд…  

Работа кончилась, как только майор Деев вырулил на полосу и взлетел – весь полк единодушно задрал головы в небо и смотрел, что в нём выделывает командир.

Сначала он попробовал «Лавочкина» на простом пилотаже – виражи, боевые развороты, нисходящие спирали, элеронные бочки, неуправляемый штопор… Даже эти простенькие фигуры в исполнении мастера, плавно переходя одна в другую, выглядели некоей воздушной симфонией, заставлявшей замирать сердца зрителей,
Когда же командир перешёл ко второму комплексу пилотажа и начал крутить бочки, кадушки, иммельманы, ранверсманы, петли Нестерова и обрушил самолёт в управляемый штопор, из которого вышел, казалось, у самой земли, тут даже видавшие виды мастера воздушной акробатики затаили дыхание – до того гармонично и красиво выглядела эта связка фигур. А молодые вообще впервые видели, как пилотирует комполка, и, уяснив, какая пропасть отделяет их уровень от уровня аса, невольно растерялись и приуныли – они-то, по молодости, решили, что уже освоили все премудрости воздушной жизни. Ну, или почти все, и можно, как говорит старшина Аникин,  оправиться и закурить. Но после увиденного им стало  до конца понятно, сколько пота ещё придётся пролить, чтоб хоть приблизиться к уровню командирского пилотажа.

А в некоторых головах промелькнула и крамольная, но здравая мысль: ведь не только наши асы владеют тонкостями пилотажа, но и немцы тоже, а раз так, то овладение этими тонкостями есть вопрос и жизни, и смерти. Овладеешь – будешь жить, нет….Ну, на нет и суда нет, каждый человек, в конце концов, кузнец своего счастья.

Полнейшая тишина нависла над полем, лишь прерывистое зудение одинокого мотора нарушало её первозданность. 

Сел командир, конечно, с нарушением всех уставных норм и положений – не стал делать коротбочку, а спикировал почти до земли, выпустил щитки и шасси, погасил скорость и сел по-вороньи, на три точки,  чуть  перетянув за знак «Т». Повторив тем самым недавнюю выходку младшего лейтенанта Кольцова, за которую его беспощадно шкурил. И, конечно, поделом, такая посадка – залог и носитель серьёзнейших, подчас смертельных, последствий. И совершать её, тем более, командиру, было категорически запрещено всеми уставами, наставлениями и инструкциями. 

Только что для русского человека инструкция, захотел командир показать аварийную посадку, и показал. Тем более что был ещё один довод в оправдание его фортеля: хотел, дескать, испытать новую машину на экстремальных режимах. Да и было нашему комполка всего двадцать  семь годков, и отделяли его от детства  всего семнадцать лет. А то и меньше, у каждого человека детство кончается в разное время. 

Он поставил машину на правом фланге, и полк, впечатлённый только что увиденным воздушным мастерством, в едином порыве бросился к командирскому самолёту. 

Спрыгнуть на траву майор не успел, подбежавший к нему первым замполит сгрёб  комполка в охапку и, нарушая субординацию,  поднял над толпой.

- Качай батю! – рявкнул он во всю свою лужёную глотку,  с десяток рук подхватили майора, и он, ещё не остыв от полёта, снова взлетел – теперь не высоко, но с ощутимыми перегрузками. Утробно ёкая, он взлетал над  толпой и в промежутках между полётами прокричал:

- Хватит, ваш-шу,.. поставьте на место!

Но толпа, понимая, что такой шанс выразить любовь к начальству вряд ли повторится, неистовствовала в своём усердии и спустила командира с небес лишь после пятого воспарения. Поправляя сбившуюся набок гимнастёрку и ища глазами слетевший шлемофон, Деев, углядев в передних рядах счастливую рожу комиссара, сказал, смеясь:

- А от вас, товарищ майор, я этого не ожидал. Вот, значит, какие ваши методы. Ладно, учтём, только попадись. Хотя тебя, орясину, попробуй, качни. Пупок развяжется, - говорил майор, смеясь одними глазами.

Страсти, наконец, поутихли, и Деев, дождавшись тишины, сказал:

- Машина – сказка. Подробнее расскажу позже, а пока изучайте её на земле. Скажу только, что это не знакомый вам «ишак»,  по аналогии освоить не получится,  «Ла-пятый» - новое слово в авиации,  придётся попахать. Так что продолжайте. А за встречу – отдельное спасибо, - добавил майор, усмехнувшись и радуясь тому, что в полку его по-серьёзному уважают.  

Кто майора не знал, тот, глядя на его малоподвижное лицо, купился бы обязательно, до того  обыденным оно казалось. Но Сагайдачный, служа с Деевым с сорокового года, успел его изучить вдоль и поперёк, и его не обманула маска равнодушия, которую нацепил на себя командир. Потому что за этой маской глазастый комэск увидел нормальный ребячий восторг от полёта, от новой машины, на которой им предстоит воевать. И догадки Сагайдачного тут же подтвердились.

- Наконец-то, - сказал Деев, когда они собрались в штабе, - наконец мы получили машину, которую ждали. Ни в чём «мессеру» не уступит, - добавил он, - я, вы знаете, на немце летал, могу сравнить.  А в чём-то «Лавочкин» его явно превосходит. Ну, сами поймёте. А пока – о видимых недостатках. 

Он помолчал,  видать, припоминая эти недостатки, затем сказал:

- С самого начала, со взлёта. Разбег короткий, но и на взлёте, и  при посадке рыскает по полосе, удержать довольно трудно, стоит зевнуть, и окажешься на обочине. Большой пропеллер, есть опасность на неровностях задеть им землю, поэтому полоса должна быть идеальной. Ну, это уже проблемы БАО,  так что сказать им об этом надо. Дальше, – майор помолчал, припоминая. -  Очень грохочет мотор, буквально оглушает. И выхлопные газы забивает в кабину, можно, думаю, угореть. Попробовал открыть фонарь на скорости триста пятьдесят по прибору – ничего не вышло, пришлось снижать до двухсот, только тогда  он открылся. А с парашютом прыгать – тоже снижать скорость до двухсот? Пока снизишь, тебя сто раз успокоят навечно. 

Он помолчал, заново переживая полёт, и добавил:

- Так и пилотировал с открытым фонарём, вони стало меньше, но  грохота прибавилось, мешает.
Майор снова помолчал, затем сказал:

- Не знаю, может, показалось… Пока фонарь был закрыт, в кабине стояла жара. Понимаю, конечно: март на дворе, температура уже в плюс, а у меня комбез на меху, может, поэтому. 
 Он помолчал, о чём-то думая, и добавил:

- Ачто будет летом при тридцати пяти? Живьём вариться будем? Пустяк, вроде, так ведь лётчик в кабине – человек, о нём  заботиться надо. 

- Комиссар,  дверь открой, - попросил он Пименова, сидевшего у входа, - когда вы уже накуритесь, это же газовая атака форменная!

Комиссар медведем вылез из-за стола, открыл  дверь, и завившийся спиралью папиросный дым вытянуло из землянки. А вместо него ворвался мартовский ветер, и повеяло довоенными запахами, от которых давно отвыкли лётчики. Запахи эти перебили ароматы железа, бензина и пороха, которыми благоухал аэродром, и разбудили в юных душах воздушных бойцов что-то далёкое, заветное, из той, довоенной жизни, от которой их отгородила кровавая стена войны.

- Весна, братцы! – сказал командир звена Лёня Маленьких, мечтательно глядя на синее небо, светившееся в дверном проёме, - сейчас бы на конь да в степь! Вот бы  цимес был! Ничё-о-о-о, - сказал он, помедлив, - ещё вернёмся, ещё поскачем. Вот доломаем  фашиста и вернёмся. И чего им не жилось? – имея в виду, очевидно, немцев, сказал он, - живи и радуйся. Не-е-е, падла, давай им  нашу землю! Вот и получили. По два метра на рыло.

Он замолк,  застеснявшись, видать,  своего порыва, но лётчики тоже молчали, и молчание это было одобрительным.     
- Ну, передохнули, продолжим, - комполка  вернул себе инициативу. - Управление шагом винта, радиаторами, жалюзи, триммерами и прочее – как и у ЛаГГа, ручное, тягами. Это,  понятно, отвлекает  лётчика и снижает летные характеристики «Лавочкина» в бою. Но деваться некуда, надо привыкать и отработать всё до автоматизма. Если же что-то не переключишь… думаю, в агрегаты заложен запас прочности, и они не сломаются. Если вовремя не переключить, скажем, скорость нагнетателя.

 - Я перед полётом  полистал инструкцию, - майор показал книжечку  голубого цвета. - Тут, например, написано, что, для резкого увеличения скорости  нужно последовательно переместить шесть рычагов. Ше-э-эсть! Последовательно! Представляете, что  будет в бою? Какие последователные переключения, когда на хвосте «худой»  висит?! – Он в сердцах бросил книжечку на стол. – Но вы подчинённых не настраивайте на нарушения и на авось, тренируйте, отрабатывайте автоматизм. А бои покажут.

- А в целом машина классная, - сказал майор, завершая, - остался пустяк – научить наших воинов на ней летать. Времени у нас, думаю, с месяц, - добавил он, - гоняйте народ до десятого пота, пока кожа с ладоней от ручки не слезет! Ничего, живей будут. 
                                      Голая Пристань
   Капитан Сагайдачный залюбовался своим новым самолётом и вспомнил чьё-то замечание о том, что всякая хорошая машина должна быть красивой. «Лавочкин» действительно был красавцем – всё  компактно, пропорционально, обводы чистые, зализанные, его не портила даже  жуткая камуфляжная расцветка, которую только что закончил наносить художник – солдатик в форме всех цветов радуги и зелёным мазком на щеке.

- Ну, ты чисто новогодняя ёлка, такой же разноцветный. Хоть  противогаз надел бы, что ли, - сказал комэск, и художник, совсем молоденький, неожиданно зарделся, как майская роза. И, потупив взор, сказал:

- Дак цэ ж подменка, товарищ капитан, тут бережысь-не бережысь, всё равно угваздаешься.  Сорок же ж литакив, а нас тильки двое. А приказ – до завтрашнего утра, чтобы, значить, усе. – Затем подумал и спросил:

-  А зачем противогаз, товарищ капитан?

- Ладно, пролетели, - ответил капитан, усмехнувшись его наивности, - вон у тебя на роже трава растёт. Не мешает?

- Мы привычные, - ответил рядовой, потрогав щёку. - Бензинчиком потру, и порядок.

- Красота, - раздался сзади голос, - теперь нас точно видно не будет.

И к самолёту, загребая носками пыль, вышел  лётчик моей эскадрильи сержант Лобач в гимнастёрке с мокрыми подмышками.

- Все вернулись? – спросил  я  – Паша  в составе группы под командованием моего заместителя ходил  на прикрытие преднего края. На фронте было  относительно тихо, и  мы пользовались этим, вывозя молодёжь на несложные задания, приучали их к ощущению войны.
- А мокрый почему? – спросил я. 
- Все целы, товарищ командир, -  сержант устало козырнул, - а мокрый - покрутили групповой пилотаж на обратном пути. 

  И Паша тоже уставился на художника:

- Это от души, - сказал он, поковыряв пальцем блинчик засохшей краски на рукаве живописца. – Уфйт-спиртом не пробовал?

- Да это ж подменка, - снова объяснил солдатик, - старшина специально такую даёт, всё равно, говорит, списывать, так что не страшно. Заболтался я с вами, - на гражданский манер сказал солдатик, не привыкший ещё к субординации, - работа стоит.

И он, ни слова не говоря, повернулся через правое плечо и пошёл к «Лавочкину» под номером   тридцать три.

В другой раз я бы конечно преподал ему урок строевой подготовки. Но сейчас, с учётом весны, теплыни, красавца-истребителя и того, что ребята мои вернулись, хоть и мокрые от перегрузок, как мыши, но невредимые, не захотелось никому портить настроение. И я, указывая на мою машину, пятнистую от камуфляжа, сказал Паше: 

- Посмотри, какой красавец! Теперь повоюем. А, Паша?

- Повоюем, товарищ командир, - Паша совершенно искренне оскалил в улыбке великолепные  зубы, - наконец-то. А самолётик  и правда красивый. Каждая линия, каждая деталь – цимус,  подправлять просто нечего, говорю, как художник. Хоть и не состоявшийся, - грустно улыбнулся он. 

- Да какие твои годы! – от всей души  сказал я, - вот покончим с немчурой, и вернёшься к мольбертам. Они, небось, заждались.

- Я точно заждался, - сказал Паша, и что-то в его тоне мне  сильно не понравилось.

- На сегодня для тебя полёты кончились, - сказал я ему на полном серьёзе, - марш в штаб, там   Людмила Ивановна просила оформить что-то в библиотеке. 

Почему я так сделал? Не было, конечно, писаных законов, позволявших командиру беречь подчинённых, не выпуская их, скажем, в полёт, если  не понравилось настроение лётчика. На деле же мы  пользовались иногда этим  неписаным правом и, уверен, спасли тем самым не одну молодую жизнь. 

Конечно, в случае экстренной ситуации ни о каких  опасениях не могло быть и речи,  все летали, несмотря на предчувствия. Так на то она и экстренная ситуация. Но когда была возможность, как сейчас у меня с Пашей, то командир,  будучи ответственным за каждого солдата, перестраховывался и учитывал состояние бойца перед тем, как послать его на задание. Самодуров, конечно, хватало, но эти самодуры ходили по лезвию – война есть война, у каждого под рукой оружие, можно было и пулю получить от своего. 

Так что человеколюбие на войне, вопреки её людоедской жестокости, имело место быть, и иногда принимало такие формы, что оставалось только удивляться нашему человеку.

А Пашу Лобача я, не скрою, берёг, потому что был уверен: в мою эскадрилью буйными военными ветрами занесло большой талант, который ещё прославит и Родину, и себя, и наш народ,  дарящий миру таких самородков.  

…Паша  мечтал стать художником буквально с детства. Первое своё полотно он создал лет в восемь с небольшим: мамка побелила «крейдой» (мел – укр.) наружные стены хаты, они только-только высохли,  а юный последователь Айвазовского углем и «попилом» (пепел – укр.) изобразил на одной из  стен штормующий парусник.

- Та як же ж гарно! – раздался за его спиной батькин голос, - тикай, сынку, поки мамка не побачила. Бо буде нам з тобою на горихы. Бижы, бижы, - кивнул он головой, -  посыдь покы у дядька Миколы, а я мамку якось вже нейтрализую, - ввернул он слово, принесённое с первой мирвой, - бо якщо вона рвонэ, то усим нам будэ нэпэрэлывкы (что-то типа «несдобровать»).

И Паша «побиг». Бегал он аж до вечера, пока за ним не пришла сама мамка.

- Йды вже додому, - сказала она всё ещё хмуро, - та батька свого подякуй. Якбы не вин, я б тебе заставыла языком усе злызаты. Оту твою мазаныну. Тилькы ж побилыла хату, - горестно сказала она соседу Мыколе, осторожно вылезшему из сарайчика с целью предотвратить расправу, если что. – А всэ вы з моим – «художнык, художнык»! Ото заставыты б вас знову стинку мазаты, зналы б тоди отэ художество. Йды додому, кажу, - приказала она Павлику и поплыла вниз по улице.

Мамкину выволочку Паша воспринял не то чтобы равнодушно – стоически.  Он ведь почему  на стену полез? Потому, что бумаги и карандаша в их хозяйстве не видали давненько, всё съела революционная завируха. 

И занятия своего Паша, вопреки всему, не бросил, правда, стенки больше не разрисовывал, перебиваясь случайными досками и кусочками угля. Получалось, правда, не очень, потому что хорошая доска и в хозяйстве пригодится, а на тех поверхостях, что попадались, развернуться таланту было трудновато.  

И вдруг… 

Умерла старенькая пашина бабуся по отцовской линии, и мамка, разбирая заветный  бабушкин сундук, нашла сокровище: пачку цветных карандашей и дореволюционный альбом для рисования с листами настоящего ватмана невиданной белизны. Паша, натура художественная, остолбенел при его виде и едва не потерял сознание – о такой милости судьбы он не мечтал, потому что не знал, что бывают такие альбомы и карандаши. 

- От стара, - попрекнула мамка «свекруху», - держала усэ пид замком, не давала унуку. От вин и розмалёвував стины, - она грозно взглянула на остолбеневшего Пашу, который  безумными глазами смотрел на сокровище в мамкиных руках – альбом; на обложке  его скакал полуголый всадник с мечом, стрелой в голени и  надписью «Спартак». 

А через минуту Паша испытал ещё один удар молнии – мамка вытащила из сундука подшивку альманаха «Нива» за 1906 год, и на обложке верхнего журнала во всей своей  красе бороздил морские просторы российский броненосец «Ослябя», низвергавший из трёх труб чёрный дым, чернее которого не бывает на свете. 

- Ты дывы! – сказал батько, протягивая руки к подшивке, - давненько я не читав, може, вже й не вмию, бо розучивсь. А дай-но мени, Катрусю, оцэ о, - и он уцепил своей рыбацкой клешнёй журнальную кипу.

И тут случилось неожиданное: Паша, вполне «слухняный» хлопец, выхватил у мамки подшивку и прижал её к груди.

- Ни, - сказал он отцу, - половина моя. Бо мэни треба, - и он показал на «Ослябю», резавшего форштевнем волну. 

- Добре, сынку! – сказал батько, - за свое дило стий до кинця! Хочеш малюваты – малюй, може й справди станэш художником.

Он разделил журнальную кипу на две неравных части и большую отдал сыну.

И поплыли по страницам драгоценного бабушкина альбома русские крейсера и броненосцы «Ослябя», «Пересвет», «Новик», «Рюрик» и «Громобой». 

И конечно, крейсер «Варяг».

Откуда такая любовь к морю, спросите вы. Так ведь Паша родился и  провёл отрочество в не сравнимом ни с чем рыбацком посёлке Голая Пристань, что на Херсонщине, у днепровского лимана, и в  семь лет освоил хождение под парусом на «тузике». И можно смело сказать, что Пашина любовь к родным местам слагалась из двух страстей – из любви к земному и любви ко всему морскому, и ещё неизвестно, какая из  них перетягивала. 

…Пашин заветный альбом с рисунками попался на глаза школьному учителю рисования Олегу Юрьевичу Барятинскому, осколку великой империи, занесённому в Гопри железными ветрами гражданской войны. 

Об этом человеке можно написать отдельную книгу, но тема у нас другая, поэтому скажу только, что Олег Юрьевич, будучи потомком знатнейшего боярского, впоследствии княжеского, рода, тем не менее, без колебаний пошёл в услужение восставшему народу. Потому что,  имея аналитический ум, быстро понял, чья возьмёт в братоубийственной войне. И примкнул к красным, став изгоем для бывших единородцев, сбежавших из России и кончивших свои дни в Парижах, Лондонах и Буэнос-Айресах в жесточайшей ностальгие. 

Барятинского в Гопри уважали, несмотря на военную выправку, которую невозможно было скрыть никакими балахонами; когда он шёл по улице – высокий, сухой господин в пенсне и офицерской фуражке со следом от кокарды, ему кланялись самые известные в Пристани задиры и мастера уличных мордобоев. Потому что нёс в себе отщепенец-потомок тот самый аристократизм и умение повелевать, которых русский народ ещё не забыл.  

Он, к тому же, служил в местной школе учителем рисования, и через его руки прошли детки большинства поселян,  и детки эти по неизвестным причинам в учителе не чаяли души и это своё чувство передавали родителям. Местный руководитель театрального кружка, книгочей и библиофил, ещё один осколок великой эпохи, объяснял непонятное воздействие Барятинского на людей  неизвестным словом «магнетизьм», но когда попытался в узком кругу объяснить этот самый «магнетизьм», потерпел неудачу, и всё осталось как есть: ну, ходит по улицам посёлка бывший князь, и пусть себе ходит. Значит, Голая Пристань не просто посёлок, но есть в нём что-то такое, что даже князья выбирают его для жизни.

…- Кто рисовал? – спросил князь у стушевавшегося Паши и приподнял правую бровь.

- Та я, - ответил Паша пока не привыкший быть в центре внимания.

Князь поднял вторую бровь и ещё раз перелистал альбом.

- Где-то учился? – снова спросил Барятинский.

- Та не, - по-прежнему стесняясь, ответил Паша, - якось воно само.

- Глаз есть, и рука есть, - сказал загадочную фразу Олег Юрьевич, - надо учиться. Ты в каком классе?

И узнав, что  закончил второй, добавил:

- Я тебя научу, чему смогу, два года у нас есть. Но потом пойдёшь в училище в Херсоне. До революции, по крайней мере,  оно там было. 

Услышав такое от загадочного человека, которого он побаивался, Паша совсем растерялся и не знал, что ответить: нигде, кроме родной Пристани, он не бывал, и перспектива учёбы в Херсоне была ему непонятна. 

- А пока рисуй, - сказал Барятинский на прощанье, - рисуй натуру, перерисовыванием крейсеров ты набил руку, хватит. Теперь тренируй глаз, лови в природе необычное. Так все начинали, - уверенно добавил он, - а способности у тебя есть. 

С тем они расстались и встретились только осенью, когда начались занятия в школе, и у тертьеклассников появились уроки рисования.

…А в авиацию Паша Лобач попал, можно сказать, случайно.

После четырёх классов начальной школы он поступил-таки в художественное училище (бывш. Вторая мужская гимназия) – Барятинский сдержал слово и лично отвёз подопечного на приёмные экзамены. Которые Паша сдал на ура: комиссия, увидев его акварели, испытала шок и остальные  экзамены свела к формальности, уж больно понравились ей работы самородка Паши. 

Постигал он премудрости живописи целых  три года, жил в общежитии, наведываясь к отцу с матерью летом, в каникулы. Которые проводил большей частью на природе, рисуя окрестности Голой Пристани да рассветы-закаты над речкой Конкой. Чтобы по осени привезти в училище ворох своих работ, которые год от года становились всё лучше.

- Импрессионистам подражаешь? – спросил его однажды преподаватель, и было непонятно, хвалит он его или ругает. Поэтому Паша и не знал, что ответить, хоть мастер верно ухватил  его пристрастия – он действительно был без ума от импрессионистов, чьи репродукции сохранились в училище, каким-то чудом не сгорев в огне гражданской войны. 

Так и текли годы учёбы, и Паша даже представить не мог, что за углом общаги уже притаился очередной - и невероятный! -  выверт его молодой судьбы. 

Там почти впритык к художественному училищу стояло старинное здание, в котором шумело племя молодое и незнакомой – учлёты авиационной школы, недавно переведённой из Полтавы, с которыми «художники» скорее дружили, чем воевали, хотя пару раз стычки по женскому вопросу имели место.

Однажды на  перемене Пашу прихватил за рукав завуч училища – рядом тёрся розовощёкий военный с голубыми петлицами и  хитрыми глазёнками.

- Вот cоседям помощь нужна, Паша,  - сказало начальство, - что-то им надо оформить. Освобождаю тебя от занятий…пары дней хватит? – обратился завуч к военному.

- Во! – вояка провёл ребром ладони по горлу, - колонну первомайскую оформить, пару транспарантов написать, то-сё… Хватит! – уверенно повторил он, - в помощь дадим, конечно, наших богомазов, - поперхнулся он, поняв, что сморозил обидное.

Пара дней минула в трудах от зари до зари – транспорантов оказалась не пара, а четырнадцать, местные богомазы годились только красить заборы, так что  пока бедолага Паша ползал по полу на карачках, выводя на красной материи огромные буквы, учлёты покуривали в сторонке да поглядывали на «художника» с превосходством.

Он явился к завучу на третий день и с порога выпалил:

- Как хотите, Афанасий Денисович!  Або давайте кого в помощники,  або отзывайте меня с…каторги! – нашёл он подходящее слово. – Там же ж ище десять самолётов раскрашивать, воны з нымы на парад пидуть. Таки здоровэнни лялькы (куклы), як воны их понэсуть, не знаю.

- Вот что, товарищ учлёт, - взял официальный тон Афанасий Денисович, - на твоём образовании пропуск занятий не скажется, ты у нас самородок, - подпустил он лести, - а кого я тебе безболезненно в помощники дам? Может, Ряпина? Или Деркача? Так они и без того в училище еле держутся. Не могу я, товарищ Паша, брать на себя грех, ведь вытурят этих разгильдяев, а мне отвечай. Кто, спросят, от занятий освобождал? А подать его сюда,  нехай объяснит своё преступление против народа.

Паша выпучил на начальство глаза и понял, что Афанасий валяет дурака, потому что в глазах его явно читалась ухмылка.  Понял он и то, что помощников ему не видать, самолётных кукол придётся размалёвывать в одиночестве, и решил выторговать у завуча неделю свободы.

- Швыдше нэ вспию (быстрее не успею), - пояснил он Афанасию своё мародёрство. Завуч махнул рукой, и Паша, пока начальство не передумало, пулей вылетел в коридор, где ждал его давешний краснолицый учлёт со странным именем Вилен, который к Афанасию идти постеснялся.

А Паша, зная, что с работой он справится за пару дней, тем не менее, отпросился на целую неделю потому, что появился у него некий замысел.

- Отпустил, - сказал он лётчику, - но с вас теперь плата - покатать меня на самолёте.

- Да бож-же ж мой! – подпрыгнул летун, - та хоть цилый день! Сам и повезу, - добавил он, что-то прикинув, - лично!

- Дывысь, Виля, - пригрозил Паша учлёту, с которым успел подружиться, - потим не одбрэшэшся,   хочь тоби брэхаты – не чувалы  носыты (мешки таскать) - так можно перевести Пашину тираду на приличный русский язык. 

Виля сдержал слово. В выходной день он посадил Пашу в переднюю кабину спарки У-2 и вывез в зону, где принялся вертеться по кругу. Паша, несмотря на хорошую зрительную память, заблудился сразу и не понимал, в какой стороне аэродром – земля превратилась в зелёное покрывало без знакомых ориентиров. 

- Виля, крутни чего-нибудь, - попросил Паша, устав от монотонности полёта.

- Не поплохеет? – прокричал Виля, скаля зубы, и заложил левый вираж – замля вдруг поехала  влево и стала надвигаться на самолёт. И тут же, без перехода, она вдруг уехала вправо, под крыло, и открылось  высокое синее небо, поразившее пассажира своей огромностью, – это пилот перешёл в  правый вираж. 

- Ёлки-моталки! – вырвалось у Паши – ему показалось, что их самолётик стоит на месте, а земля вертится вокруг него. – Давай ещё что-нибудь!

- Ну, держись, козаче! – прокричал Виля, и самолёт вдруг упал на левое крыло,  земля крутнулась вокруг него, поменялась местами с небом, и невиданная сила бросила Пашу сначала влево, затем вправо и  вдруг исчезла. А Паша  осознал себя в кабине, причём  земля и небо были на своих местах, да  самую малость кружилась голова.

- Ну, як, козаче, второпав шо-небудь (понял что-нибудь)? – прокричал Виля в переговорную трубку, - не хочеш додому?

-  Шо  цэ було? – спросил Паша, выглядывая из кабины, -  шо за фигура? 

- Бочка, - коротко ответил Виля, - показать мёртвую петлю?

- А давай! – в Паше проснулся неведомый азарт, несмотря на силу,   только что бившую его о борта кабины. - Крути, Виля! 

- Держись, герой! – прокричал и Вилен, и началось: самолёт задрал нос в зенит, Пашу сначала придавило к сиденью, затем, когда из поля зрения исчезло всё, кроме бешено крутившегося пропеллера, неведомая сила оторвала его от кресла, и он повис на привязном ремне. Чтобы тут же смачно шлёпнуться в кресло и увидеть, наконец, землю – она  выпрыгнула из-под носа У-2 откуда-то снизу и заполонила горизонт.

- Живой? – Паша оглянулся назад и увидел вилину задорную рожу – он широко, от уха до уха, лыбился.  И тут же на ней стало проступать разочарование, а затем удивление.

- Шо, и блевать не тянет? – спросил он с надеждой.

- Не, - Паша покачал головой, - а должно?

- Так уси ж блюють, - надежда на  Вилиных щеках медленно затухала. – Ще полэтымо? – спросил он затем.

- Якшо будэ ваша воля, - ответил, что-то прикидывая, Паша. – У меня ещё три дня отпуска.

Эти три дня не то, чтобы покончили с Пашей-художником, он им  оставался до конца жизни. Эти три дня сделали из него лётчика: через год, окончив художественное училище, он поступил в Ворошиловградское авиационное, - ему к  тому времени как раз исполнилось восемнадцать.

Что же произошло с Пашей в тот первый полёт?

Одна из загадок физиологии – почему одни люди спокойно переносят такие полёты, другие же – с великим трудом и никогда не становятся лётчиками. 

Паша относился к первой категории. Мало того, что он выдержал все Вилины выкрутасы, они ему ещё и понравились, и он выбрался из кабины с ощущением, как будто только что побывал в бане, где сбросил с себя всю накопившуюся за день усталость.

- Полетим ещё? – спросил он Вилена на земле. – Ой, а шо цэ у тэбэ таке? – указал он на вилины мокрые подмышки.

- А повернись-ка, - не ответил Виля, и когда Паша повернулся спиной, добавил:

- Смотри-ка, совсем сухой, - он имел в виду пашину сухую спину. – Ну, буты  тоби лётчиком, - добавил Виля с уверенностью. И как в воду  глядел, Паша действительно стал лётчиком-истребителем, хоть его и пытались засунуть на отбеление бомбардировщиков. Но он упёрся и предъявил начальству училища ультиматум: «або выныщувач (истребитель), або до побачення (до свидания)». Начальство, поняв, что парень неспроста стоит насмерть за выбранную судьбу, и смирилось, перевело Пашу в «выныщувачи». Перед этим, правда,  его вывез в зону сам заместитель начальника училища, покрутил с ним простенький пилотаж и подтвердил: годен без ограничений. Конечно, такие полёты являлись прямым нарушением лётных инструкций и наставлений, но уж больно хотелось начальству посмотреть лично, что за уникум пришёл в училище, и что с этим уникумом дальше делать.

- Будуть люды (будет толк), - сказал он Паше после приземления, - только не зазнавайся, учись  всему и даже больше, на войне всё пригодится.

И началась Пашина небесная жизнь, отодвинувшая на время живопись, хоть он и пытался уделять ей внимание, понимая, что и рука, и глаз, и нервы требуют постоянных упражнений. Либо прощайте мольберт и краски, прощайте  рассветы над Днепровским лиманом и солнце в утренней дымке – та красота земли, с которой он навек повенчался ещё в детстве…
Таким был путь Паша Лобача в авиацию.

Ему пришлось преодолеть ещё одно препятствие: начальство, прознав о Пашиной  художественной жизни, попыталось запрячь его в оформительство – в любой воинской части всегда есть, что украсить. Паша сначала поддался – начальство есть начальство -  но через месяц понял, что малевать лозунги становится его основной обязанностью, и упёрся намертво. И дошёл в своей упёртости аж до комиссара училища (который,  кстати говоря, и был заказчиком лозунгов). Комиссар его не понял.

- Лицо полка, - учил он Пашу, - есть, в том числе, и наглядная агитация, кто же оформит её лучше тебя. 

«Ладно, - сказа Паша, выходя от комиссара, - побачимо (посмотрим)».

И пошёл прямиком к начальнику училища.

Командир, посмотрев Пашины работы, в основном портреты курсантов и кое-кого из инструкторов, их скопилась у Паши целая папка, хмыкнул и сказал уверенно:

- Да у тебя же есть готовая профессия! Выбрал дорогу, по ней и иди, мы как-нибудь сами. 

Предвоенная авиационная элита – а начальник училища к ней, вне всяких сомнений, относился – сформировавшись всего за двадцать лет и живя своей жизнью, достаточно далёкой от жизни народа, тем не менее, сохранила в себе человеческие качества в полном объёме. Что и заставило начальника училища  высказать  Паше рекомендации насчёт жизненной дороги. 

Лётчиком можно сделать почти любого молодого человека, считал начальник, а ты попробуй из того же материала сделать художника. Ничего не получится, потому что художник – это уникум, талант, и гробить его на другие занятия преступно, потому что идёт вразрез с чаяниями советского народа, которому нужны певцы его подвигов, в том числе и посредством живописи.

- Не, - сказал Паша, нарушая субординацию, - я прошу допустить меня до учебных занятий в полном объёме. А лозунги буду писать хоть ночью.

- Много ты налетаешь после ночных бдений, - насупился начальник, - ну, я предупреждал.

Он снял трубку телефона и сказал в неё:

- Андрей Данилович, у меня тут Лобач сидит…- и замолк, слушая собеседника.

Замполит Андрей Данилович говорил без остановки минут пять.

- Могу? – спросил, наконец, начальник училища и продолжил после паузы:

- Так я насчёт Лобача. Пусть учится, раз упёрся, - он прищурил глаз и посмотрел на Пашу. – Мы предупредили, но решать ему. Думаю, он уже всё решил, - майор посмотрел на  учлёта немного удивлённо. – Знать, судьба такая, что ж тут поделать.

Заканчивал  Паша учёбу в Перми, куда эвакуировали родное училище, получил сержантские погоны и в марте сорок третьего в составе пополнения прибыл в полк майора Деева, где его научили летать по-настоящему. Паша оказался  способным учеником, лётные премудрости освоил быстро,  подтвердив истинность присказки насчёт того, что человек,  талантливый в чём-то одном, талантлив во всём.   Он органично вписался во фронтовую семью, с которой ему предстояло дошагать до Берлина. Сначала его взял ведомым комэск Сагайдачный, но Паша учился быстро и вскоре, получип погоны лейтенанта, стал водить на задания звено из четырёх истребителей, и делал это успешно. 

И за всю войну он ни разу не пожалел о том, что когда-то, в далёкой, как ему казалось, юности, он, выбирая между дорогами лётчика и художника, выбрал первое. Считая, что была в этом выборе какая-то тайна. Потому что полёты, небеса и воздушные бои заряжали его некоей неукротимой энегрией – знать, Пашино естество появилось на свет именно для лётной стези,  где он чувствовал себя лучше, чем в любой другой ипостаси. 

Нет, живопись, конечно, никуда не пропала, но была она, увы, номер два в списке его жизненных интересов. И ничего поделать с этим было невозможно. Да, впрочем, ни к чему такому Паша и не стремился.
                                       Из шахты в небо
Командир звена старший лейтенант Маленьких своей фамилии не соответствовал никак - был он под метр восемьдесят с лишком и в истребители попал после нудных препирательств с кадровиками. Которые, в ответ на его рапорты,  упрямо запрещали  перевод из бомбардировочной  авиации в истребительную, мотивируя отказ тем, что не придумано ещё таких самолётов, кабина которых вмещала бы двухметрового орясину. «Отрегулирую кресло», писал Маленьких, и после девятого рапорта  кадры  сдались и перевод разрешили, исходя, наверное, из простого соображения: раз он так  упёрто стремится в истребители, значит, что-то в этом есть. Кадровики – народ, конечно, без эмоций, но настырность уважают.

Но сначала Лёня  выиграл местную битву за возможность летать. 

Он, как и тысячи его сверстников, откликнулся на призыв «Комсомолец - на самолёт» и в 1935 году, в возрасте  семнадцати лет, явился в горком комсомола за путёвкой. 

- А я тебя знаю, - сказал второй секретарь горкома по фамилии Данник, пожимаю лёнину заскорузлую ладонь, - видел, как ты на ринге побил запорожца. Было дело? 

- Та было, -  согласился Лёня, - побил. Он мне, правда, шнобель расквасил.

- Значит, на самолёт захотелось? А тут кто останется, если весь цвет  донбасского комсомола сбежит из шахты в небо? – Секретарь смотрел, усмехаясь, и непонятно было, всерьёз он говорит, или придуривается.

- Так мне ж в следующем году в армию идти, - ответил Лёня, -  так и так уеду. Годом раньше, годом позже, какая разница? 
- Очень хочется в лётчики? В Сталино ж ездить придётся,  у нас авиации нема – сказал секретарь, пропуская лёнину тираду между ушей. 

- Ничего, как-нибудь, -  ответил будущий лётчик, ещё не представляя, как он будет выкручиваться.

Лёня с четырнадцати лет работал коногоном  на горловской шахте «Комсомолец», и работа ему сильно не нравилась: с лошадьми, таскавшими под землёй вагонетки с углём, иногда приходилось поступать очень жестоко. Он ломал голову, куда бы уйти, ничего не придумывалось, так что лозунг «Комсомолец – на самолёт» был его спасением и решал многие проблемы.

– Ну, так и быть, благословляю, - сказал секретарь, поставил размашистую закорючку на официальном бланке путёвки и пришлёпнул   её круглой печатью. 

Ему не то что не хотелось мурыжить парня, он бы и помурыжил, навыки уже имелись.  Но после вчерашней комсомольской свадьбы сильно болела голова. Потому он, можно сказать, свернул обязательную процедуру  выдачи путёвок и отпустил  будущего лётчика восвояси. Лёня же, боясь, что секретарь передумает, буквально выхватил у него из рук  серенький пропуск в небо, сказал «прощевайте пока» и выскочил в коридор.

Следующим препятствием был  руководитель конного двора, под чьим началом ходил коногон Лёня Маленьких. Идя к нему, Лёня понимал, что здесь его ждёт настоящий бой – командир кадрами не разбрасывался, да и охочих на должность коногона было кот наплакал: на шахте внедряли электровозы, лошадей постепенно  выводили на-гора, кому ж охота осваивать специальность, которой вот-вот не станет. 

Начальник, дядя Семён Вечеря, восседал за  обглоданным до костей письменным столом и ходока встретил хмуро.

- Чего тебе, Лёха? – глядя исподлобья, спросил дядя Сёма, - что вы всё ходите, работы нету? Так я найду. Вон нужник чистит надо, а добровольцев нема, хоть самому впрягайся. Давай, - заметив в руке у Лёни серую бумажку-путёвку, он протянул за ней руку. 

- Дядя Сёма, ты сперва послухай, - зная крутейший нрав  начальства  и опасаясь, как бы путёвка не отправилась в упомянутый нужник, попросил Лёня. – Хочу стать лётчиком, а это путёвка, - бухнул он с разбега.

- Свят, свят, свят, - перекрестился дядя Семён, - и этот туды ж. Дома, понимаешь, спасу нет, так и до работы добрались. Сынок мой, Володька собрался в лётчики, не дом, а Куликово поле, - вспомнил дядя Сёма школьные годы. – Там что, мёдом вам намазано, что все сбрендили (это, конечно,  приблезительный перевод его тирады на  приличный русский)? Дай сюда путёвочку, - ласково попросил он.

- Не, дядя Семён, - сказал Лёня, пряча листок за спину, - помню, как ты моё заявление на отпуск в мусорку выкинул. 

- Шо ты, шо ты, Леонид, - залебезил дядя Сёма, и Лёня понял, что насчёт мусорки был прав, - как можно? Документ – и в плевательницу? Этого нельзя, шо ты!

- Або ты пускаешь меня по-хорошему, або  ось моё заявление, две недели отработаю, и привет. – Лёня пошёл ва-банк. - Задерживать не имеешь права. Давай по-доброму, бо я тебя сильно уважаю. 

- Знаете, стервецы, як дядю Семёна уболтать, - почти сдавшись, сказал начальник, - а с другого боку…може, й справди то твоя доля, хлопец ты разумный, не вечно ж  тоби кобылам хвосты крутить. Алэ две недели отпашешь, никого ж нема, дэ я визьму тоби замину. 

Так рухнул второй неприступный бастион на Лёнином пути в небо. Отработав две недели, он уволился с шахты и поехал поступать в лётчики в Сталино (Донецк), где был филиал Луганского аэроклуба.

Было ещё, правда,    объяснение с мамкой. Когда Лёня сказал, что рассчитывается с работы и уезжает в Сталино поступать в лётчики, она расплакалась и спросила сына, на кого он оставляет её. Но мамка быстро сдалась: поплакав с час,  она сказала, что так и так идти в армию, может, «в лётчики» - оно и  лучше, бо лётчики получают такие гроши, «шо хай ёму грець». Откуда мамка узнала про «гроши», Лёня допытываться не стал, лишь поддакнул и сделал  умные глаза, - мол, знаем, не проболтаемся. И уехал в Сталино.  

…В аэроклубе всё решилось быстро: сидевшая в конторе девчёнка, объяснив, что «никого нема, уси на полётах», а ей выпало дежурить на телефоне, сказала, что новый набор начнётся в конце августа, а пока, чтобы не тратить время зря, надо пройти медкомиссию. И выписала Лёне направление в медсанчасть, объяснила, как туда доехать и к кому обратиться. «Там знают», - в ответ на Лёнино сомнение, сказала она и поинтересовалась, есть ли где жить.  

- Нету, - ответил он, - я с Горовки. Устроюсь на шахту, получу общагу,  всего делов!  

- Здрааа-сте! – протянула девчёнка, - отдавай направление обратно. Ты сначала устройся, - в ответ на Лёнин недоуменный взгляд, сказада она, - такой порядок.

- Не отдам, - упёрся Лёня, - работа на шахте найдётся, вон везде щиты стоят «требуются РОЗы».  Рабочие очистного забоя, значит. А я коногон, и характеристика есть.

- Ладно, - сдалась девчёнка, которой понравился настырный хлопец, -  меня Катериной зовут. А тебя?

- Леонид, - прибавил Лёня солидности, - Маленьких.

- Ничё себе маленький, - засмеялась Катерина, - метра два есть?

- Метр девяносто, - ответил Лёня, которому вдруг расхотелось  расставаться с  занозистой девчёнкой, - до двух метров  ещё вырасту, - пообещал он. А Маленьких -  это фамилия моя.

- Та куда вже расти, - усмехнулась Катерина, - в кабину не влезешь. Ладно, иди уже, Маленький. Ещё увидимся, - пообещала она, снимая трубку с зазвонившего телефона.

Я так подробно  рассказываю о  встрече моих героев, потому что через год они поженятся и проживут вместе неполных шестьдесят лет. 

…Дальше за Лёню всё делала Судьба: отучившись в аэроклубе, он призвался в армию, в авиацию, где получил направление в  Ворошиловградскую школу военных пилотов иамени Пролетариата Донбасса, которую и закончил в тридцать  девятом году. После школы  младшего лейтенанта Маленьких направили в линейный авиаполк на Западрую Украину,   где он  встретил своего будущего командира майора   Деева. Под началом которого предстояло ломать военную службу и самую страшную в истории войну.  

Пока  Лёня учился в   школе, он почти каждый день писал письма Катерине, а  перед тем, как убыть к месту службы, набрался смелости и позвал её замуж.

- А что тут ехать, -  поблёскивая глазами,  сказала Катерина, высадившись через неделю из автобуса у ворот школы. – Села на попутку, и вот она я. 

     - Уедешь в часть – ищи тебя потом, -  пояснила она, и у Лёни отлегло от сердца: не получив письма-ответа на своё предложение замуж, он было загрустил, думая, что  Катруся ему откажет. Но с её приездом всё решилось, и к месту службы Лёня отбыл женатым человеком – приказ по авиации, запрещавший выпускникам авиаучилищ жениться сразу после окончания учёбы, выйдет позже. 
                                         Март. Распутица

Лившие двое суток дожди превратили взлётную полосу в болото,  самолёты вязли в нём по ступицу.  Так что всякие попытки летать погода пресекла в корне, и личный состав сидел в помещениях, уча наизучть уставы, наставления и матчасть. Занятие это быстро приелось, молодые начали потихоньку сачковать и клевать носом. Уходило драгоценное время, но люди ничего не могли сделать с природой, и полк с головой окунулся в серую тягомотину, которая бывает порой опаснее воздушного боя.
Дожди, наконец, прекратились, и майор Деев собрался осмотреть взлётную полосу в надежде на  то, что  она за ночь подсохла, и можно будет работать.   Он вышел из штабного барака, и тут же следом за ним на крыльцо выскочил телефонист.

- Товарищ майор, на проводе комдив! - доложил он, придерживая дверь. 

- Ты вообще собираешься когда-нибудь летать? – громыхнул басом полковник Соснин. – Разбомбили штаб корпуса, это тебе как? И ни одного нашего сокола, ни одного защитничка! – неистовствовал он, понимая, что вины Деева  в том не было никакой, не могут истребители взлетать из болота. 

Но услышав про штаб корпуса,   Деев представил, что сейчас творится на всех уровнях авиационного хозяйства, и ему стало нехорошо. Потом он спохватился и спросил:

- Потери есть? 

- Слава богу, как говорится, минимальные – ранены дежурный по штабу и часовой у знамени. Командование было в клубе на мероприятии, - комдив сбавил тон, но в голосе всё ещё громыхали децибелы. Так и то, шутка сказать, - штаб корпуса! Это как же немецкая разведка работает, если знает дислокацию нашего авиационного подразделения такого уровня! И почему немцы летают, а мы не можем взлететь?!

- Ох, чую, полетят головы, - почти мирно сказал комдив, - так что давай, предпринимай шаги. Создай комиссию, обследуй полосу и пришли мне  заключение: летать, стало быть, невозможно потому-то и потому. Ну, тебя учить – только портить. Понимаю, что бьём по хвостам, да хоть так соломки подстелить. Словом, будь готов.

- Семёнов! – еще не положив трубку, гаркнул Деев, и в кабинет, грохнув сапогами, ворвался бравый порученец – в его глазах читалась сиюминутная готовность исполнить любой приказ командования.

- Ты вот что, Семёнов. Весь командный состав по списку ко мне на десять тридцать. Начиная с командиров звеньев и БАО. 

Козырнув и сказав «есть!», Семёнов исчез, и тут же сквозь тонкую дверь стало слышно, как он бубнит по телефону  приказ майора. 

В назначенное время в тесном кабинете собралась вся головка полка, и Деев с некоторым удивлением покрутил носом: в его каморке явственно запахло спиртным. Вглядевшись в родные рожи сослуживцев, он отметил, что интуиция не подвела: одни старательно прятали глаза, другие – наоборот, ели его глазами, выказывая, как недавно Семёнов, готовность незамедлительно исполнить  самый невероятный приказ любимого начальства – вот хоть сейчас в пекло.

«Ладно, с этим потом, - полумал Деев,  занося в блокнот фамилии нарушителей сухого закона, - а пока – спасайся, кто может».  Он посмотрел на  капитана Сагайдачного и вздохнул облегчённо: признаков зелёного змия у того на лице не читалось.

-  «Юнкерсы» разбомбили штаб корпуса, - без вступлений сказал он. – Вопрос стоит конкретно: как это немцы летают, а мы – нет. Какие соображения?

- Какие соображения, - эхом откликнулся Сагайдачный, - а вот какие! 

И он поднял над столом правую ногу в сапоге, грязном ровно наполовину. 

- С утра лазал, - пояснил он, - не полоса, а болото болотом, какой там взлёт…

- И что, никаких вариантов? – Дееву сдаваться не хотелось никак, да в свете последнего разговора с комдивом это было и невозможно. Потому что про комиссию комдив упомянул не зря: в случае коллективного решения о невозможности летать санкции, конечно, будут, но не расстрельные, а дальше фронта не пошлют.

- Слушай приказ, - сказал он, - пока устный, но к концу совещания будет и письменный. Под роспись, - добавил он и пошуршал бумагами. - А приказ такой: комиссия в составе всех присутствующих, изучив на местности возможность взлёта-посадки матчасти в виде истребителя «Ла-5Ф», пришла к следующим выводам: - пишешь, Семёнов? – прервался он, и  дождавшись  увердительного мычания порученца, продолжил: – осуществление взлёта-посадки упомянутой матчасти представляется невозможным вследствие выведения из строя грунтовой взлётно-посадочной полосы по не зависящим от человека погодным условиям – в скобках: многодневные ливни. Скобку закрыть, точка.  Приложить алфавитный список присутствующих и фотоматериалы, которые обеспечит ефрейтор Смолин. Понял, Семёнов?

- Так точно, товарищ майор! – рубанул Семёнов, - разрешите идти исполнять?

- Разрешаю, - ответил Деев, -  да  Смолина предупреди, чтобы фотоаппарат настроил. 

И едва за порученцем захлопнулась дверь, сказал:

- А теперь навострите уши. Даже те, кто усугубил. Открой форточку, Ветшев, а то все окосеем.  Итак, - дождавшись, пока  Ветшев сядет на место, продолжил он, и глаза его сузились. – С этой минуты шаг влево-право – криминал. Потому что речь пойдёт о спасении наших душ. 

- Мы с вами хорошо знаем, что взлететь с такой полосы невозможно, есть реальная угроза капотирования, - выдержав паузу, продолжил Деев. – Но  это наше знание, как говорится, устное, не оформленное на бумаге, так что к делу его, если заведут, не подошьёшь. Вот  и надо придать ему вид официальной бумаги за нашей коллективной подписью. А для этого нужно сделать что? Правильно ты, Рогов, соображаешь, - заметив, что  капитан что-то говорит Сагайдачному,  кивнул головой Деев, - именно попытаться реально взлететь. Да не когда просохнет земля, а сегодня, когда на полосе хоть «Лебединое озеро» ставь. – Он помолчал, наблюдая за реакцией подчинённых и заключил:

- И взлететь попытатся  капитан Сагайдачный. Ты не против, Иван? – обратился он к майору.

- Никак нет, таварищ майор, - официально ответил Сагайдачный, который давно всё уяснил: он один имел опыт таких взлётов и был уверен, что Деев выберет именно его. 

Первый его опыт был, правда, несколько  иного рода – он скапотировал, приземляясь на одно колесо, – второе не вышло из-за повреждения в бою. Капот был такой, что бойцам БАО пришлось спешно рыть яму под кабиной, чтобы вытащить Сагайдачного, и то висение вниз головой запомнилось  капитану надолго. Так что кому же, как не ему, думал он, предстоит ещё раз испытать судьбу и послужить, так сказать, общему делу, чтобы не упрекнули в трусости целый полк.

- Готов, товарищ майор, - ещё раз повторил он, вставая, - надо только обмозговать всё, как следует.

- Именно за этим я всех и собрал, - Деев подошёл к обычной школьной доске, которая верой и правдой служила им при разборе полётов – на ней обычно чертили схемы побед и промахов личного состава в воздушных боях.

- Вот полоса, -  майор двумя горизонтальными чертами обозначил искомую полосу, - а вот – скапотировавший «ЛаГГ»  Сагайдачного («Лавочкиным» решили не рисковать, а задействовать исправный «ЛаГГ»). 
 Деев изобразил на доске некое  подобие самолёта. 

-   Ястребок, как видите, лежит хвостом вперёд, -  продолжил он, - что и понятно: именно так он ляжет, кувыркнувшись через двигатель. То, что будет капот,  вероятность  процентов девяносто, исходим из этого. И наша задача – как можно скорее вызволить Ивана из заблокированной кабины. Это, надеюсь, понятно. - Он положил мел и отошёл к окну, вытирая испачканную руку. 

- Вот эту задачу и предлагаю обсудить в деталях.

- А он не убьётся при капоте? – осторожно спросил старшина Аникин, поглядывая на Деева.

- Опыт подсказывает, не убьюсь, киль не даст, - ответил за Деева Сагайдачный. – Повисеть вверх тормашками, конечно, придётся, так вы не колупайтесь, а быстренько меня вытаскивайте. Такое висение - дело неприятное.

- Ну вот, рамки обозначены, - удовлетворённо сказал Деев, - значит, тема обсуждения – каким способом  выхватить из скапотировавшего самолёта  зажатого в кабине лётчика. Об этом и поговорим. Предварительно план действия такой. Существует два способа вызволить пилота: первый – вырыть под гаргротом яму, что, как вы дружно понимаете, отпадает, болото  не вычерпаешь. Так что тратить время на его обсуждение смысла нет, и сразу переходим ко второму способу. – Он помолчал, что-то, видать, додумывая, и продолжил:

- Итак, второй способ. Он до гениальности прост – надо  всего лишь быстренько перевернуть самолёт обратно и поставить его на колёса. 

По аудитории прошелестел гул, лётчики и техники, опытный народ, представили сложность задачи и гулом выразили некоторое сомнение. 

- Правильно гудите, товарищи, - не стал играть бодрячка командир, - дело непростое. Через крыло его не перевернёшь, только через двигатель. То есть, переворот через нос в обратную сторону.

Он снова взял паузу, чтобы присутствующие осмыслили задачу и начали думать над решением – то, что её надо будет решать,  собрание приняло за аксиому. Деев смотрел на своих небесных побратимов и по искрам в глазах понимал, что дело пошло,  они придумают, как сохранить жизнь своему товарищу.  

Это и была та цель, ради которой Деев затеял обсуждение, потому что, в конце концов, он мог бы просто приказать Сагайдачному испытать полосу на профпригодность, и в случае капотирования действовать по его, Деева плану. Который у него, конечно, был. Но он хотел, чтобы, если пойдёт такой наворот,  личный состав тоже  принял участие  в  разработке плана  вызволения товарища.  Это, считал Деев, встряхнёт коллектив, который, по некоторым приметам, стал хандрить от безделья.

А план, как перевернуть самолёт и поставить его на колёса, у Деева,  повторим, был, и что для этого надо, он тоже продумал в деталях. И был уваерен в том, что Сагайдачный не пострадает совершенно, даже, как говорится, волос не упадёт с его головы.  В противном же случае, если бы в этом деле  была хоть малая толика риска, он  ни за что не пошёл бы на  такой эксперимент, а если бы и пошёл, то в кабину истребителя сел бы сам. 

- Итак, волнуемся по квадратам, - сказал он, снова беря мел. – Что надо для постановки « ЛаГГ» на колёса? О том, что кувыркаем его в обратную сторону именно через мотор, мы договорились. Так вот. Очевидно, нужна некая тягловая сила, правильно? – Он оглядел аудиторию и снова увидел в глазах подчинённых огоньки азарта – их, видать, забрало, и каждый из присутствующих прикидывал варианты, как решить проблему, если она возникнет.

- Правильно, нужен  какой-нибудь тягач, скорее всего, это будет бензовоз, как наиболее мощная в нашем хозяйстве машина. 

- Или два бензовоза, - встрял заместитель Деева инженер полка майор Субботин. – Один по  такой грязи может и не потянуть.

- Или два, - согласился, подумав, Деев. - Заведём не один, а два буксира, подложиь на крылья брус, чтобы не поломать,  зацепим и потянем. Возни, конечно, больше, но и вероятность быстрого переворота выше. Аникин, ты записывай, тебе ведь обеспечивать, - обратился он к старшине, - ты что задумался? 

- Да есть одна идея, товарищ майор, скажу, чуть погодя, - старшина встал со своего места и, Деев  махнул рукой.

- Сиди, сиди, - сказал он, - за тобой половину народа не видно.     

 Старшина послушно сел, и Деев снова обернулся к доске.

- Теперь вот что, - он подошёл к схеме и нарисовал перед носом перевёрнутого истребителя некое поперечное препятствие. – На расстоянии метра в полтора перед коком нужно положить бревно. Качественное, тяжёлое бревно. Понятно зачем? – спросил он аудиторию. – Вижу, понятно, но поясню, если кто не догнал. По такой грязи самолёт может не встать на-попа, а просто пойти юзом, поплыть на спине вслед за буксирами. И тогда труба дело, потому что поднять его мы не сможем, хоть пять бензовозов прицепи. Бензовозы, кстати, должны быть пустыми, мало ли что. Полыхнёт ещё.  

Деев снова повернулся к Аникину.

- Найдётся в твоём хозяйстве бревно, товарищ старшина? – спросил он. – Мы его положим поперёк полосы, бедолага-«ЛаГГ» доплывёт до него,  воткнётся и встанет на нос. Так найдётся бревно?

- Да найдём бревно, - отозвался старшина, - а не грохнется ястребок, когда мы его поднимем,  на  бревно со всего маху? Тогда движок точно отлетит, вот вам  ещё одна небоевая потеря матчасти. 

- Хорошо мыслишь, старшина, - сказал Деев, - значит, нужен ещё один тягач, сбоку. К нему мы торцом привяжем бревно, и как только самолёт встанет на нос, тягач сдергивает бревно с полосы.

- И бедолага грохается со всего маху о землю, и у него отлетает всё – встрял в дискуссию главный инженер - крылья, стабилизатор, шасси, а Сагайдак получает такого пенделя под зад, что лопнет позвоночник. Не, надо и здесь что-то придумывать, - закончил он, и в комнате на минуту  застыла тишина. 

- Прав ты во всём, Андрей Константинович, - отозвался Деев, - разгромим мы самолёт в пух и прах. И по голове нас за это не погладят. Ой, как не погладят. Неоправданные ведь потери получаются – бьём самолёт, чтобы доказать нерешаемость задачи. Жирно будет, - заключил он, не пояснив, кому будет жирно. 

- У кого что придумывается? – спросил  у притихших подчинённых Деев с явной надеждой.  

- Да чё тут думать! – вскочил с места Аникин, - сколько раз на себе самолёты таскали! Когда он встанет на нос, тут же всем коллективом упираемся в фюзеляж и начинаем тихонько опускать  «ЛаГГ» на землю.  Неужели не сдюжим? Сдюжим, как выпить дать! Человек десять назначим, чтобы другие под ногами не путались, а то охотников наберётся весь полк. Знаем, не впервой. 

     Он замолчал, что-то обдумывая, и продолжил:

- А чтобы, значит, ваше, товарищ майор, сердце успокоилось, пусть Андрей Константинович подведёт научную базу, прикинет вес самолёта, и сколько килограммов будет приходиться на каждого такелажника, когда опускать будем. Думаю, не очень и много, сколько там тот хвост «ЛаГГа» весит.

- Хорошо мыслишь, старшина, - снова похвалил Аникина командир, - просто отлично мыслишь. Пожалуй, это выход. Как думаешь, товарищ инженер?

- Сейчас прикину, - ответил Субботин, что-то считая в блокноте. – Сей момент, товарищ майор.

- И еще одна идея есть, Сергей Палыч, - старшина в сомнении потёр подбородок. – Чтобы не было мороки с бензовозами, они ведь под  пробку залитые, сливать нужно, то-сё…. А в полутора километрах от нас стоят танкисты, и вы, говорят, дружите с их командиром…

Настала очередь  удивиться майору: с тем танкистом, командиром полка, они выпивали всего один раз, была у танкиста нужда в деевском штабном «У-2», чтобы  слетать к семье в недавно освобождённое село. Кончилось всё тогда культурно, без излишеств, у танкиста просто не было времени. И к семье он слетал и по возвращению целовал Деева взасос и клялся в вечной дружбе – семья его уцелела, но едва не умерла от счастья, когда он свалился с неба им на головы.  
      Как об  эпопее с «У-2» прознал старшина, оставалось тайной – Деев тогда отправлял «утёнка» со всеми предосторожностями, и пилоту, доверенному человеку, строго-настрого приказал, чтобы никому – в армии шла борьба за экономию горючего, и такие услуги приравнивались к транжирству и серьёзно карались. 

     - Ну, старшина, ну…- только и сказал Деев, - просто нет слов! А насчёт танка – гениально! Правда, перероют они нам поле, - с сомнением добавил он, - но  это мы как-нибудь переживём. Семёнов! – позвал он верного порученца, - скажи телефонистам, чтоб нашли мне «Таран».

«Таран», позывной танкового полка, был найден за минуту, и  майор без лишних слов выдал  боевому  побратиму свою просьбу.

- Твоя «коробочка» нужна на час, - сказал Деев после приветствий.

- Ёлки-моталки, - отозвался танкист, - зачем она тебе? У ней же крыльев нету.

- Мы приделаем, - пообещал Деев. – Летать будет не хуже нашего. 

- Вот будет красота!  -   восхитился танкист и перешёл к делу, спросив:

     - Когда «коробка» нужна? 
За этими «коробочками» стояла невинная, полудетская игра в конспирацию: на всех фронтах наши бойцы в телефонных разговорах снаряды называли «огурцами», мины – «грушами», танки – «коробочками», самолёты – понятное дело, «птицами» и прочее. Немцы давным-давно раскусили этот жаргон, но у наших всё равно не поворачивался язык гнать в эфир открытым текстом просьбу подвезти снаряды,  потому что их осталось на пять минут работы. 

- Твоим до  меня езды  полчаса от силы, - сказал Деев в трубку, - так что жди, я позвоню. А пока объяви ему готовность номер один, пусть сидит на месте, выезд по моей команде.

- Понял тебя, понял! - подтвердил танкист, - есть готовность номер один. Когда посидим? 

- Посидим, - Деев коротко подумал и сказал:

- Да хоть бы и сегодня. Вот проблему с помощью твоей «коробочки» решу, и милости просим. Может, на ней сам и прибудешь?

- Рад бы, но не могу бросить вверенное мне подразделение. Да и делов выше крыши. Так что созвонимся.

И повесил трубку.

-  Пустяк вопрос, - вдруг  услышал он голос инженера Субботина, - я тут посчитал вес, - он потряс засаленным блокнотом. -  На человека выходит  около сотни кило массы. Вполне посильно.
Деев, уже забывший о  Субботине с его расчётами, откровенно выпучил на него глаза. А вспомнив, сказал:

- И где ты среди нашего контингента видел гераклов, которые бы поднимали центнер? Придётся противовес цеплять, придерживать при опускании. Вот тут-то и нужен именно бензовоз, -  обратился он к Аникину. – Цепляем бензовоз сзади,  народ спереди медленно опускает хвост, а бензовоз  буксиром их страхует. Как думаешь, старшина? – спросил он Аникина, которого собирался назначить старшим команды такележников.
- Годится, товарищ майор, - так и делаем.  Готовим буксиры и ждём танкистов. Бензовоз сейчас будет.
- Пустой? – перестраховался Деев, хоть и знал, что  страховаться со старшиной – дело пустое, старый служака все ситуации просчитывал до донца.

- Пустой, товарищ майор, - не моргнув глазом, ответил Аникин – под мою ответственность.

- Тогда хоп, Василь Николаевич, - кивнул ему Деев. - Командуй.

…Если бы сторонний наблюдатель через полчаса оказался на аэродроме, он бы застал такую картину.

В конце полосы, на старте, бешенно вращал пропеллером готовый сорваться с места «ЛаГГ». Метрах в двадцати от центра полосы рокотала мотором тридцатьчетвёрка с повёрнутой назад башней; из люка механика таращил на мир удивлённые глаза чумазый водитель, а на башне, высунувшись наполовину из командирского люка, интересовался происходящим ещё один танкист, видать, командир. Сзади него на броне разместился старшина Аникин с помощником; у старшины в руке  имелась бухта толстого каната, конец которого был закреплён на танковом корпусе. Ещё один канат закрепили за бампер пыхтевшего позади «ЛаГГа» бензовоза. 

Рядом с ним стояли в готвности номер один  три солдата БАО - на случай, если  случится капотирование, и надо будет быстро цеплять канат за хвост перевернувшегося ястребка.
Чуть дальше по ходу под деревянным навесом стоял стол с полевыми телефонами и рацией; за ним с микрофоном в руках переминался с ноги на ногу майор Деев. А за ним, метрах в десяти, чтобы не мешать, сгрудилась беспорядочная тола – личный состав полка, кто не был задействован в нарядах, даже девочки-подавальщицы высыпали гурьбой на крыльцо столовой.

- Устроили представление, - сказал Деев замполиту  Пименову и  с досадой добавил:

     - Лучше бы я сам пробовал, легче было бы. 

И увидев, что Сагайдачный поднял вверх руку, спросил в микрофон:

- Готов?

- Так точно! К взлёту готов! – раздался в динамике голос капитана.
- Вам взлёт! – приказал майор, и «ЛаГГ», набрав обороты, медленно тронулся с места.

Когда он миновал середину полосы, всем присутствовавшим  стало понятно, что Сагайдачный не взлетит, скорость была не та, и самолёт не катился, а плыл по озеру, гоня перед собой буруны грязной жижи.

- Взлёт прекратить!  - скомандовал Деев, но было поздно: «ЛаГГ», как будто налетев на преграду,  резко задрал хвост,  уткнулся носом с землю, двигатель его взвыл, ломая лопасти винта, и тут же заглох. Самолёт  кувыркнулся через нос и со всего маху воткнул в землю киль. 

А дальше случилось то, чего не  предусмотрели на совещании стратег Деев и его чрезвычайный штаб: неорганизованная толпа личного состава сорвалась, как один, с места и во главе со  спрыгнувшим с танка богатырём Микулой Селяниновичем,  старшиной Аникиным, облепила  хвост самолёта и стала толкать его вверх, стремясь поставить на нос.  

- На раз-два-три! – перекрывая глалт, рявкнул Микула, и толпа, обретя вожака, организовалась, подняла-таки хвост и, перехватываясь по фюзеляжу всё ближе к кабине, почти поставила «Лавочкина» на нос.

- Держать! – снова скомандовал старшина, - крылья держать, чтобы влево-вправо не свалился! Давай, Сайга, отстёгивайся!

Два раза повторять не пришлось, Сагайдачный был давно готов, и едва кабина вынырнула из грази, сдвинул фонарь, отстегнул последний – поясной – ремень и смачно шмякнулся в хляби земные, воткнувшись в них головой. Что вызвало у спасателей прямо-таки бурю радости, а когда Сагайдачный вылез из лужи и предстал перед народом грязный, как порося, радость переросла  почти в истерику. 

- Слушай мою команду! – пресекая ненужное сейчас веселье и  беря инициативу на себя, крикнул Деев -  со стороны ему было виднее, что делать дальше. –  Вы продолжаете держать крылья,  вы - толкаете хвост вверх и вперёд! А вы, свободные, - обратился он к  тем, кому не хватило места под фюзеляжем, - приготовьтесь принимать самолёт! Всё то же самое, только в обратном порядке!

Энтузиазм оказался сильнее, чем опасения, что не получится, и бедолага-« ЛаГГ»  перевалился через нос, преодолел точку равновесия и медленно, поддерживаемый десятком рук,   приземлился на колёса.

- Ур-рааа! – вырвалось в едином порыве у спасателей, и они, грязные и мокрые, вылезли на обочину, которая была чуть повыше полосы и потому сухая.

- Вот народ у нас, товарищ командир, вот народ! Никаких тебе танков и бензовозов, никаких тебе брёвен. Да с таким народом,.. - с  явной гордостью  говорил старшина Аникин, вытирая о гимнастёрку руки-лопаты. – Всё равно стирать, - заметив взгляд Деева, сказал он. – Разрешите, товарищ командир, объявить сегодня банный день, полётов сегодня уже, ясное дело, не будет.

- Объявляй, старшина, объявляй – ответил Деев, - постройте полк, товарищ майор, - приказал он заместителю, майору Просвиркину.

- Благодарю за службу, - Деев оглядел измазанных подчинённых и улыбнулся, - поработали от души, ничего не скажешь, всё, как говорится, на лицах. Старшина вон банный день организует, привести себя в порядок и за учёбу. Занимаемся теорией, пока есть время, а практики на наш век хватит. – Он помолчал, думая, всё ли сказал, и через минуту продолжил: 

 - Всем участникам битвы объявляю благодарность. Командирам подразделение прошу подать списки. А члены комиссии - ко мне для подписания протокола. Торжественного марша не будет, так что разойдись.

Отчёт о проделанной работе в тот же день был отправлен на полуторке в дивизию, и комдив тут же среагировал: позвонил и неожиданно для Деева похвалил  его за грамотный, обоснованный доклад.

- А то, что фото приложил, вообще пять с плюсом, видно, в каком болоте вы застряли. Так что молодец.

Сменившая распутицу теплынь высушила полосу буквально за двое суток, и через пару дней полк, отдохнувший вопреки всему,  продолжил  боевую учёбу.

А бедолагу-«ЛаГГа» техническая служба полка всё-таки починила. В бой он, правда, больше не ходил, но в обучении молодых принимал самое активное участие.

                                             В ожидании 
За  две недели занятий с «молодыми» из их состава выделилось одиннадцать наиболее способных лётчиков – они осваивали «Ла-пятый» быстрее, чем остальные. И как всегда бывает,   учителя стали уделять им больше внимания, чем основной массе пилотов. 

Это не значило, что  они в чём-то обделяли «середнячков» – те и летали, и стреляли, и веди учебные бои наравне с «отличниками».  Но когда появлялась возможность дополнительной тренировки, командиры привлекали кого-то из одиннадцати. Роптания никакого, конечно, не было: попробуй, поропщи у Сагайдачного. Но отдельные реплики до ушей отцов-командиров долетали, и командиры нет-нет, да и пускались в объяснения ситуации. «Вот приедем на фронт, - говорили они, - станут нас снабжать горючим и запчастями по фронтовым нормам, тогда и будем летать по обстановке. А пока терпите. Отрабатывайте всё до автоматизма  и зубарьте инструкцию. Точно знаем, пригодится».

Три человека из  числа «отличников» попали в эскадрилью капитана Сагайдачного, в том числе и млаший лейтенант Кольцов – его не без боя с комполка Деевым  комэск отстоял лично. И именно с ним у  комэска случился первый открытый конфликт из-за того, что он, по его мнению, летает меньше других.

Однажды после обеда  Кольцов подошёл к Сагайдачному и попросил уделить ему пять минут. Капитан чуть удивился, но виду не подал, кивнул головой и направился в курилку.

- Хотелось бы один на один, товарищ капитан, - сказал Кольцов и покраснел.

- Ну,  давай пройдёмся, - Сагайдачный пошёл по тропинке, ведшей к аэродрому.

- Что же это получается, товарищ капитан, - звенящим голосом начал Кольцов, - если я летаю лучше других, так мне уже и тренироваться не надо? У меня всё посчитано, -  он  вытащил из кармана гимнастёрки небольшой блокнотик. - Вот смотрите, все молодые налетали по десять часов за неделю, а я – семь. Я так не согласный, «Лавочкин» - машина сложная, к ней привыкнуть надо. А за семь часов это трудно.

- Ну, что ты, Женя, - капитан, понимая, что упрёк справедлив, искал,  как смягчить ситуацию, - они только-только нащупывают то, что ты давно знаешь. Будут тебе полёты, вот на прифронтовой аэродром перелетим…

- Да  слышал я! – перебил командира младший лейтенант, - снабжаемся по тыловым нормам, горючки не хватает, воздуха сжатого. Но им-то хватает! А на фронте драться надо, а не самолёты осваивать, - сказал он после паузы и замолчал. Молчал и Сагайдачный, понимая, что  парень  во всех  смыслах прав, и возразить ему было, в сущности, нечего. 

- Хорошо, Женя, сделаем так, - принял, наконец, решение капитан и встал  на тропинке, - я подкорректирую учебные планы, и все дыры в них – твои. А с горючкой как-нибудь выкрутимся. Такой подход тебя устроит?

- Да я, товарищ капитан, да я,..- Кольцов замолчал, не зная, что говорить.

 - Навыки растерять боюсь, - наконец, нашёлся он, - это дело такое – чуть запустил, и мандраж появляется. А с мандражом в бою…сами, небойсь, знаете.

- Знаю, Женя, сам таким был, - капитан помолчал, что-то, очевидно, вспоминая. – Таким же настырным, - уточнил, он, наконец. – Так что в целом подход твой одобряю и чую – далеко пойдёшь. Потому - правильным курсом движешься, ленинским. Что нам завещал Ильич? «Учиться военному делу настоящим образом». Вон, на стенде написано, - он показал на  агитационный щит у штаба, детище комиссара Пименова и сержанта Лобача,  и усмехнулся – Кольцов так и не понял, всерьёз комэск приплёл к их разговору ленинскую цитату,  или хотел пошутить. 

Благодаря  системной работе с «молодыми», те учебные планы, которые комэски составили месяц назад, были выполнены на сто процентов,  пополнение чему-то научилось и частично обрело качества, необходимые лётчику-истребителю. 

- Не зазнавайтесь, - осаживал своих бойцов Сагайдачный, - азы вы, конечно, усвоили, летать на «Ла-пятом» более-менее научились. Но какие вы бойцы, покажет война. Так что готовьтесь, ждать, уверен, осталось недолго.
                                          История с фотографией

Работа  контрразведки  во время Великой отечественной была тайной за семью печатями даже для большинства командиров, что уж говорить о рядовых солдатах. Эта  закрытость контрразведчиков была, конечно, оправданной, потому что работа, которую они делали, действительно требовала сохранения тайны. Но она порождала и общеармейскую настороженность по отношению к бойцам невидимого фронта – контактов с ними старались избегать, что, конечно, создавало определённые трудности в их работе.
Но вопреки всему работа эта не прекращались ни на минуту, и не зависела от ситуации на фронтах – отступала Красная армия, или наступала, немецкий абвер,  изощрённый враг Советского Союза, также не прекращал подрывную работу и на фронте, и в тылу, и работу эту надо было отслеживать и пресекать всеми доступными методами.

 Что и делали молчаливые ребята с конкретными глазами и часто срывали планы немцев, спасая тысячи и тысячи жизней. За что спасённые  ни разу не сказали им «спасибо», потому что даже не знали своих спасителей в лицо.  
Бывали, конечно, и издержки. Потому что и среди контрразведчиков  встречались люди разные, и люди эти порой поступали не по совести, а по  велению собственной шкуры. Что приводило к напрасным жертвам – у всех на памяти был большой террор тридцать седьмого года, и не было ему оправдания.   

 Старший лейтенант Крюков, сотрудник Особого отдела дивизии, прикомандированный к деевскому  истребительому полку, обустроившись после передислокации на новом месте, набрасывал план работы, и первым пунктом поставил слово «фото». За этим словом скрывалась история, которая, как больной зуб, не давала старшему лейтенанту покоя. Дело в то, что последний месяц он жил со стойким впечатлением, что комэск-1 капитан Сагайдачный знаком ему с довоенных еще времен. Первый раз это впечатление появилось у него в тот миг, когда, знакомясь с личным составом полка, он открыл папочку с делом  Сагайдачного – со стандартной фотокарточки два-на-четыре взглянули на Крюкова сумрачные, странно знакомые глаза.

«Не может быть», - подумал особист, всматриваясь в эти глаза и мучительно припоминая, кому из знакомых принадлежит тяжелый взгляд с фотокарточки. Так ничего и не вспомнив, он взялся за личное дело, прослеживая  жизненные вехи Сагайдачного,  пытаясь определить, где могли пересечься их пути-дорожки. И убедился, что до сей поры они шли по жизни разными дорогами, и общих перекрестков у них не было.

Любое сомнение следовало трактовать в свою пользу, но никоим образом - в пользу подозреваемого – так его учили в спецшколе, и он следовал этому принципу неукоснительно. Поэтому и сделал в служебном блокноте соответствующую пометку о необходимости проверить фигуранта по своим каналам. И проверил – послал запрос в инстанции и вскоре получил ответ. Официальная бумага, в сущности, подтвердила правдивость всех анкетных данных комэска, которые Крюков знал почти наизусть. Было, правда, одно мутное место – Сагайдачный указывал в анкете, что его отец, инженер еще дореволюционного замеса, пропал до рождения сына, и никаких сведений о нем с тех пор не имелось. Бумага же из инстанций сообщала, что Сагайдачный-старший погиб на строительстве Беломоро-Балтийского канала – именно погиб, а не был ликвидирован, как классово чуждый элемент. О чем сын мог и не знать – мать, не будучи зарегистрированной с отцом ребенка,   мужа своего гажданского не искала и сыну ничего сообщить о судьбе отца не могла.

«Так-то оно так, - сказал себе Крюков, подшивая ответ в особую папку, - да бдительность лишней не бывает». 

И поставил в уме жирную галку против фамилии Сагайдачного, тем более что не давало ему покоя давешнее чувство, которое он испытал, глядя на фото капитана. «Знаю я его, точно знаю!» – вспомнив об этом, сказал себе особист и решил при случае спросить об этом  фигуранта напрямую.

- Капитан, - окликнул он комэска в столовой -  только что отобедавший Сагайдачный в окружении своих летчиков выходил из бывшей школы, приспособленной под пищеблок. – Задержитесь!

И вновь увидел те же сумрачные и равнодушные глаза с фотографии – на этот раз глаза смотрели на него, не мигая, и дружеских чувств в них не читалось.

- Это приказ? – буркнул Сагайдачный, и глаза его сузились.

- Ну что вы, - улыбнулся одними губами особист, - с чего бы я вам приказывал. Так, просьба.

- Так не просят, - все еще враждебно ответил комэск, но остановился, поджидая Крюкова. – Вы идите, - сказал он своим, тоже вставшим на крыльце, и те гурьбой повалили в сторону лётного поля.

- Пройдемся? – спросил-предложил особист и показал рукой на тропинку, ведшую на околицу села.

- Время ты, капитан, выбрал проходиться, - с досадой сказал Сагайдачный, но пошел в сторону околицы. Крюков пошел следом – тропинка была узкой, и рядом идти не получалось. – У меня вообще-то вылет, - напомнил летчик, не оборачиваясь.

- Да не ерепенься ты, - с досадой, что разговор не получается с самого начала, сказал Крюков, - ничего такого. Просто кажется, что я тебя где-то видел. Раньше видел, - пояснил капитан в ответ на глумливую ухмылку Сагайдачного. 

- Не, капитан, - уверенно ответил комэск, - я бы запомнил. В авиации без зрения делать нечего, - пояснил он уже вполне мирно, - я бы точно запомнил. Незнакома мне твоя личность. 

- Ну, незнакома, и незнакома, - ответил Крюков, делая вид, что ответ Сагайдачного его устроил. – Значит, обознался, - как бы в раздумье продолжил он, - или похож ты на кого-то…

- Ты, капитан, извини, - комэск посмотрел в сторону аэродрома, где мощно взревел самолетный двигатель, за ним – другой, и пошло-поехало: эскадрилья готовилась к вылету. – Я полетел, потом договорим, - он крутнулся на каблуках и бегом  припустил туда, где за лесопосадкой просматривались силуэты истребителей.

«Летай пока, голуба, - подумал вслед ему особист, - неужели действительно ошибся?».

Крюков и сам не понимал, почему его так заботит эта ситуация – по их линии претензий к капитану не было, воевал он – дай бог каждому, шестнадцать сбитых лично и одиннадцать – в группе – это знак, печать профессионализма, вот-вот  получит  Героя… 

И вот эта знакомость капитана, застрявшая в мозгу, как жила в зубах. Зная себя, капитан  Крюков был уверен, что до тех пор, пока он окончательно не прояснит вопрос, не будет ему покоя. Вся предыдущая выучка не давала ему права отмахнуться от подозрения, даже не подозрения, а какой-то неясной тени из прошлого.   Которая – тень - могла вырасти в, кто знает, какое чудовище – такое в его практике уже бывало.

Тогда  его  настырность помогла разоблачению предателя, и он навсегда уверовал в чекистскую заповедь, утверждавшую, что лишней бдительности не бывает.
                                              Началось 

  Воздушная битва, о предчувствии которой Деев месяц назад говорил Сагайдачному, началась в середине апреля, когда высохли аэродромы.  Официальной датой её начала наша историография считает 17 апреля 1943 года. В действительности же воздушные бои на Кубани начались пятнадцатого числа, и инициатива принадлежала немецкой стороне – они разбомбили наши порядки и сорвали наступление Северо-Ковказского фронта на укрепления «Голубой линии». 
«Линию» эту немцы протянули по благодатной кубанской земле от Темрюкского залива на Азове до Цемесской (она же Новороссийская)  бухты Черного моря.  Она буквально навязла у советского командования в зубах, потому что приступать к ее штурму было действительно страшно: немцы нашпиговали  Тамань   таким количеством укреплений и минных полей, что жертвы ожидались большие. 
Битва началась, как говорилось выше, по инициативе немецкой стороны: неожиданно для советского командования,   опередив его в развёртывании войск, немцы повели наступление на малоземельский десант на Мысхако. Действия наступающих сухопутных войск активно поддерживались силами авиации - она  накатывала на позиции десанта волнами по 25—30 бомбардировщиков. 
Выходило, что  фашисты опять опередили нашу авиацию и навязали такую интенсивность боёв, что нашим истребителям приходилось совершать до шести вылетов в день.   
В двадцатых числах апреля над  Малой землёй продолжались упорнейшие воздушные бои  с использованием крупных сил с обеих сторон. Своими массированными действиями советская авиация  заставила-таки немцев снизить активность. Так, 20 апреля в течение дня более сотни наших бомбардировщиков дважды нанесли массированный удар по боевым порядкам пехоты и артиллерии противника, что привело к тяжёлым потерям и  вынудило немецкое командование провести перегруппировку сил.

 В  ответ две авиагруппы «Юнкерсов» совершили дерзкий ночной налёт на селение  Марьина Роща, где располагался штаб 18-й армии, и советскому командованию стало окончательно ясно, что без  завоевания господства в воздухе   проломить «Голубую линию» только наземными войсками будет почти невозможно.   

Стало также очевидным, что к началу битвы за Кубань   наша авиация инициативой в воздухе не владела  потому, что медленно встраивалась в новые реалии воздушной войны.  Всё упиралось в раздробленность, подчинение авиачастей нескольким командирам, что мешало взаимодействию, поскольку в этой ситуации буйным цветом расцвёл принцип «моя хата скраю». Который  делал невозможным быстрый манёвр и переброску сил по требованию момента, а в согласованиях и междусобойчиках убивалось драгоценное время, и губились сотни жизней. 
К тому же, к началу битвы на Кубани наши авиационные соединения были малочисленнее немецких,    а аэродромы базирования отстояли от фронта на 100-150 километров, за Большим Кавказским хребтом!   И большинству наших истребителей приходилось, следуя к передовой,  перелетать его отроги, что при  низкой облачности было равносильно смертному приговору.   
Так что для начала следовало хотя бы сравняться с немцами по количеству самолётов на Кубани, а то и превзойти люфтваффе по этому показателю.  В  качестве первичных мер  командование Северо-Кавказского фронта перенаправило основные силы 4-й и 5-й воздушных армий на помощь войскам, действующим в районе Новороссийска. А введение в действие трёх наших авиакорпусов из Резерва Главного Командования (около 300 самолётов) окончательно изменило соотношение сил в пользу авиации РККА.
В жестоких, непрерывных боях наши наземные войска натиск немцев сдержали: за  несколько суток  тяжёлых боёв продвижение вражеских частей составило всего 1 километр. Была в этом заслуга и нашей авиации, она вынудила-таки  немецкую сторону полностью прекратить воздушные атаки на наш пятачок Малой земли, начиная с  24 апреля. 
Можно, таким образом, считать, что именно  апрельские воздушные боестолкновения  знаменовали собой начало перехода инициативы в воздухе на сторону советской авиации, потому что немцы, опасаясь наших истребителей, перенесли налёты на ночное время. Что  повлекло за собой их низкую эффективность, ночью много не навоюешь. Тем более что наши лётчики  освоили ночные полёты и  совместно с зенитчиками не давали немцам спуску, и потери люфтваффе продолжали расти. 
Такой была общая ситуация на Кубанском театре войны в апреле сорок третьего. 
 …Для полка Деева штурм «Голубой линии» начался так.

Тринадцатого апреля на разведку ситуации на Мысхако, где  вгрызся в землю наш десант, летал лейтенант Мороз и  привез данные, удивившие командование: по всему выходило, что немцы перебросили к пятачку дополнительные танковые силы. Готовясь, очевидно, сбросить дасантников в  Чёрное море.

- Не ошибся, Иван? – спросил Деев перед тем, как докладывать наверх новые данные.

- Никак нет, товарищ майор! – Мороз  от усердия выпучил глаза. - По головам ходили! Точно, ихние «штуги»* и «Тэ-четвёртые» в количестве около двадцати единиц.

- Вот тебе и гутен морген, - сказал Деев и взялся докладывать наверх,  почти в точности повторив слова лейтенанта про головы, по которым они ходили. И, положив трубку, понял, что планы работы, которые они составили на сегодняшний день, полетели в тартарары.
- Приказано быть в готовности номер один, - сказал он, - возможен вылет на прикрытие наших бомберов. Пойдёшь ты, Рогов, - он повернулся к комэску-два, ожидавшему приказа. – Проверь своих, и пусть  ждут приказа на стоянках. 
- Есть! – козырнул Рогов, -  четвёртый вылет, между прочим.

- Ты Сталинград забыл? – спросил майор, - кончилось, похоже, затишье, начинается работа. И три, и пять вылетов. Так что не ной, а иди и готовь своих.

Рогов, понуро козырнув, ушёл к самолётам, а Деев связался с контрразведкой, старшим лейтенантом Крюковым, и спросил, не слышно  ли у них чего о немецких планах относительно Малой земли.

- Почему, товарищ майор, интересуетесь? – спросил официально Крюков, не доверявший средствам связи и предпочитавший обсуждать скользкие  вопросы с глазу на глаз.

- Нездоровая суета  у немцев наболюдается, - ответил нейтрально майор, - к чему-то готовится немчура, а к чему – неизвестно. 
-  Наверх доложили? – спросил контрразведчик, и Деев из-за сильной мембраны в телефоне услышал   в  трубке   какое-то звяканье – похоже, 
Крюков звякал ключами,  запирая сейф и стол. 
- Наверх пока не доложил, - сказал Деев, - решил перепроверить информацию.

- Сейчас буду, -  сказал Крюков и отключился. 
- Ничего такого по нашей линии не поступало. Сидят немцы в окопах и не высовываются, - сказал он, войдя минут через пять в штаб, - да и куда им рыпаться из-за  таких укреплений?   Я   про    «Голубую линию», - пояснил Крюков, -  там  они  такого  наворотили… Все «языки» уверяют, нам её,  дескать,  ни за что не взять, там три линии укреплений.
Да таких, что ничем не прошибёшь. Отсиживаться за «линией» будут немцы, дожидаясь  удобного случая, чтобы опять попробовать оседлать Кавказ. Такое в верхах есть мнение. 

- Хорошо, конечно, что есть мнение, -  ответил Деев, - а тогда, мил человек,  растолкуй нам про эти танки. Ну, которые лейтенант Мороз час назад обнуружил у Мысхако. Их-то как объяснить? Любовью  немецких танкистов  к рейдам вдоль линии фронта?

- Да нет, товарищ майор, - сказал Крюков, о чём-то думая. - Сегодня у нас  тринадцатое апреля. А двадцатого – день рождения Гитлера. Не готовит ли ему немчура подарочек в виде Малой земли? – вполне серьёзно  спросил особист. – Очень может быть, знаете ли, очень может быть. Так что смело докладывайте наверх.  Двадцать танков – это серьёзно. Не опоздать бы. Звоните, товарищ майор, - переходя на официальный тон, сказал Крюков. 

Командир авиадивизии полковник  Соснин в подчинённых ему войсках носил прозвище «Молчун».  Это было попадание в самую суть вещей: услышать от комдива слово было непросто, а уж предложение – и подавно. Но когда майор Деев доложил ему о танках, полковник после недолгой паузы разразился монологом.

- Кто летал? – спросил он и, услышав имя Мороза, добавил:

- Перепроверить. Пусть слетают Сагайдачный и  Маленьких. Это не шутки. Если разведка прозевала что-то серьёзное, погоны полетят.

----------------------------------------

*«Штуг», или «Арт-Штурм» - немецкий штурмовой танк, применявшийся для  прорыва  городских укреплений и долговременных огневых точек (ДОТ и ДЗОТ).
- Есть, перепроверить, - сказал Деев, -  хоть Морозу  я верю. 
-Доверяй, но проверяй, - откликнулся комдив, и  по этой его словоохотливости майор убедился окончательно, что дело действительно серьёзное, и перепроверять информацию нужно тщательно. 

- Перепроверим, товарищ полковник, не сомневайтесь. Пойдут, как вы приказали, Сагайдачный и Маленьких. Эти не ошибаются, - добавил Деев и повесил трубку. 

- Что сидишь? – напустился он на связиста, - ищи Сагайдачного и Маленьких и передай им аллюр три креста: одна нога здесь, другая там. Чтобы немедленно!

И пока связист  возился с телефонами, Деев попутно   клюнул старшего лейтенанта Крюкова. 
- Прохлопала твоя служба ситуацию, - сказал он с явным удовольствием, - что-то немцы затевают, а вы и не знаете. 

- Да не моя это епархия! – в сердцах сказал Крюков, - на то есть армейская разведка, её дело следить за положением на участках фронта!

Ему было досадно выслушивать  упрёки от майора Деева, человека, который понятия не имел об их работе. Тем более  что правота в словах  майора была, он, старший лейтенант  контрразведки Крюков, действительно время от времени получал информацию, весьма полезную для анализа фронтовой обстановки. 

Выходило, что немецкую активность прошляпили обе службы, и  оргвыводы коснутся всех. А учитывая любовь чинуш от разведки к перетряхиванию кадров, порой кровавому, следовало  немедленно принимать меры и фиксировать эти меры на бумаге. То есть, завести папку, куда подшить протоколы и справки, составленные по результатам опроса информаторов, которые сообщали, что, судя по косвенным данным, немцы готовились  к  серьёзному наступлению на Мысхако. 

Никаких опросов информаторов  у него не было, конечно, и в помине, как и не было справок, их нужно было срочно сочинять, но кто же будет проверять суть дела. Тем более что имена информаторов он  имеет полное право не сообщать – на том стояла и стоит агентурная работа.  

А не информировал он инстанции потому, дескать, что информация была очень сырой: не удавалось выяснить дату  немецкого наступления и  привлекаемые силы – именно эта ущербность  сведений и мешала поднимать тревогу. 

Теперь же, когда совпали танки и день рождения фюрера, можно предположить, что наступление на Мысхако начнётся со дня на день. И, следовательно, самое время сообщить подполковнику Мерщий эту тревожную новость. 
С тем Крюков и поспешил в свой закуток, попросив комполка сообщить ему результаты перепроверки сведений о немецких танках, появившихся в районе Мысхако.

…Сагайдачный и Маленьких явились в штаб одновременно, и майору Дееву не пришлось повторять задание дважды.

- Что, похоже, керосином запахло? – спросил Лёня Маленьких.
     - Ещё как запахло, - хмыкнул Деев, - и в прямом, и в переносном смысле. В прямом – запахло, конечно, бензином, там  появились «штуги», а они ездят на бензине. И при чём здесь «штуги», не понимаю, - добавил  он, - ни ДОТов, ни ДЗОТов на Мысхако нет. Так что давайте, голуби, летите, ходите по головам, но танки подтвердите. Либо опровергните, Молчун просил лично. Идите сюда, - позвал он их к расстеленной на столе карте. – Думаю, на точку надо заходить с запада. Обойдёте Мысхако с севера,  уйдёте мористее, развернётесь и выйдите вот сюда, - он ткнул карандашом в точку на карте. – Именно здесь Мороз видел танки. Да и вообще присмотритесь там, что-то ещё должно быть, если немец снова собирается атаковать. Всё поняли? Ну, вас учить – только портить, - сказал он, пожимая руки офицерам.
- Так точно, поняли, - сказал Сагайдачный, - только не очень-то мы там разгуляемся.

- Ты о чём? – спросил майор.

- Да всё о том же, товарищ майор, - с досадой сказал Сагайдачный, - перелетать на фронтовую площадку скорее надо. Пока не началось.  Сейчас ведь что получается:   бензина в обрез,  пока туда   допилим,   по немецким тылам пошуруем, тут тебе и от ворот поворот,  горючка на нуле, пора домой. Из тылового аэродрома  мы больше ничего не выжмем – молодых облетали, стрельбу отработали, пора на фронт.  И чего дивизия тянет?
- Честно говоря, не знаю, - ответил Деев, слышавший эти разговоры не 

раз, -  что-то у них там стратегическое намечается, не меньше. 

     - Пока тихо, надо перелетать. А  бои  начнутся,  будет нам  всем  на орехи, - покачал головой Сагайдачный, - «мессера» скидок на расстояния делать не будут.

- Критику учту, - нетерпеливо сказал майор, - давайте по коням, дивизия ждёт результат. В полёте, понятно,  хранить радиомолчание.

- Есть, хранить молчание, -   офицеры,   козырнув,   вышли, а майор 

склонился над картой, разыскивая полевой аэродром, на который, по слухам,  не сегодня-завтра они должны были перелететь. Долго побыть в одиночестве у него, однако, не вышло, на крыльце затопали, и в штаб  ввалился капитан Рогов с мокрыми подмышками.
- Это, товарищ майор, не работа, - начал он с порога, - Посмотрите на меня, - он повернулся к Дееву спиной – гимнастёрка от шеи до пояса была мокрой, хоть выжимай. 

- Обратно летели на энтузиазме, потому что бензин кончался, -  продолжил Рогов, ещё не остывший от боя. -  Бомберы отработали, и тут, откуда ни возьмись, десятка «мессеров». И пошло-поехало, только кости затрещали. «Мессера» попались наглые, видать, Сталинград забыли, - он залпом выпил стакан воды, налил ещё, но пить не стал. А продолжил рассказывать: 
– Нас десять, их десять, и закрутилось. Мы двух свалили, после чего немчура  хвосты поджала и бочком-бочком дала дёру. А у нас,…- он снова выпил воды, - Шапель ранен, Полторабатька дымит, но ползём домой, молимся, чтоб горючки хоть бы Лабу перевалить хватило. Хватило, переплыли Лабу, почитай, дома. Но тут хлопцы и посыпались, хорошо хоть до хребтов*. Полторабатька  и Молчанов - на вынужденную…. Видел только, что сели, причём, на колёса. Остальных как-то привёл, как – и сам не знаю, садились на зубах. Шапель уже  в медсанчати, остальные курят. 
Рогов замолчал, заново переживая полёт, и сказал уже спокойно: 

- То, что мы до сих пор сидим в тылу, ещё аукнется. Бомберам что, у
них горючки против нашего втрое, а мы… «Мессера» трусливые попа-
лись, свалили быстро, а так бы хлебнули мы горя! Минимум – вынужденная всей эскадрильей, а то и чего похуже, подовина эскадрильи - молодёжь. Они, кстати, держались хорошо, хорошо, говорю, держались. «Мессера»  вот Кольцов свалил, открыл счёт. Второго, конечно, я, но ребята – молодцом, не дрогнули. Пошла учёба на пользу. 
      Капитан шумно выдохнул, закурил и  подошёл к карте. – Сюда, что ли,   перебираемся? –  он ткнул пальцем  в  обведённу красным карандашом станицу Поповичевскую. - Давайте, товарищ командир, решайте скорее вопрос с передислокацией, пока беды не вышло. 
Зуммер телефона прервал их разговор.

- Вас, товарищ майор, - протягивая Дееву трубку, сказал телефонист, - сержант Полторабатьки.

- Живы? – спросил Деев, прижимая трубку к уху, -  Молчанов с тобой?

- Та точно, живы, - затараторил Полторабатька, -   сели на вынужденную, находимся у пехоты, в расположение прибудем сегодня. Самолёты бы вывезти, они почти целые, жалко машин, ведь новые, -  повторил он.

- Самолёты вывезем, - ответил майор, - вы-то хоть целые? Не ранены?

- Ни царапины! – голос сержанта звучал радостно, - ни у меня, ни у Молчанова. Да что нам сделается, товарищ майор, сегодня будем дома!

- Давайте, давайте, - заражаясь его энтузиазмом, сказал Деев, - за машинами кто-то из вас поедет. Лично. Так что ждём.

- Ну, слава богу, - положил он трубку, - хоть одна хорошая весть. А передислоцироваться надо поскорее, тут ты, Рогов, прав. Если немцы что-то затеют, мы не бойцы. Сто пятьдесят до переднего края, да ещё горы эти…. Иди, отдыхай пока. Дальше будет видно, - сказал он, убирая в сейф бумаги. – Пойду на КП, Сайгак скоро должен вернуться.

Весна была в разгаре.   Для северного   человека   Деева  было странно -----------------

*Рогов имеет в виду отроги Кавказского хребта, за которыми базировались наши аэтодромы 
видеть цветущие в апреле яблони и вишни – у него в Вологде только сошли снега. Он стоял на крыльце, любовался весенним буйством и, понимая, что это последние мирные дни   перед  кровавыми      схватками, старался впитать в душу, нагруженную кровью и смертями, этот разлив непобедимой жизни. Здесь, вдали от фронта, куда не долетали его грохот и смрад, казалось, что никакой войны нет, а есть вот этот праздник жизни, полный цветов и надежд. Но с запада, постепено  нарастая, донёсся рёв самолётных двигателей, и тут же, выскочив из весенней прадничной голубизны, пронеслись на бреющем два «Лавочкина» - война давала о себе знать. И хоть это были наши самолёты – вернулись из разведки Сагайдачный и Маленьких, - но это были  боевые самолёты, от которых исходила остро ощутимая угроза. 

Угроза эта вернула майора в реальный мир войны, он быстро сбежал с крыльца и поспешил на КП, куда через несколько минут должны были прибыть разведчики с их грозными вестями. 

На командном пункте стоял непривычный гвалт. Вернее, не на самом КП, а в расположенной в двадцати метрах от него курилке – там собрался почуявший весну полковой молодняк  первой и  второй эскадрилий. И стоял нормальный гогот здоровых пацанов, которые, будь они сейчас на гражданке,  ухаживали бы за девчонками, бегали по танцулькам и киношкам, радуясь весне. 

Они и здесь, на войне, не упускали случая порадоваться весеннему деньку, позубоскалить и посмеяться, чтобы отвлечься от лязга железа и грохота пушек, от возможной смерти, о которой, кстати говоря, никто из них не думал. И уж, тем более, не заикался, памятуя строчки любимой песни насчёт того, что «коль придётся в землю лечь, так это ж только раз». И фразу, которую сказал однажды уважаемый человек, их летающий комиссар майор Пименов.

«Наша профессия - солдаты, -  говорил он, - а значит, смерть на войне – часть профессии. Думать о смерти не надо, но приучить себя к мысли о ней необходимо. Только тогда ты её победишь». 

Если бы об этом разглагольствовал какой-нибудь нелетающий ферт, типа замполита соседей-бомбардировщиков, его бы послали, куда Макар телят не гонял. Но им с замполитом повезло:  его боевая биография началась в Китае и Монголии, продолжилась на финской и плавно перетекла в войну с немцами. Он имел на счету  девять сбитых, всегда лез в самое пекло, за что был нещадно ругаем командиром. Словом, тот ещё был комиссар,  и молодые скоро убедились, что слова его следовало принимать всерьёз. Тем более что ронял он их редко, и  стоили они, как показывала жизнь,  дорого. Потому что в них была истина.

…Сотни раз спрашивал я себя, допустимы ли в прозе такие виражи, отступления от генеральной линии, но так и не решил этот вопрос окончательно. Но к кое-какому заключению пришёл, и заключение это – в пользу допустимости. Почему? Да потому, что в прозе, особенно такой, как эти мои записки, основанные на воспоминаниях солдат, нет возможности рассказывать обо всех  «огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах» последовательно. Память  о них пробуждается неожиданно, вдруг – от услышанной мелодии, от  давно забытого запаха, от фронтовой карточки, выплывшего из  памяти имени…. И всё, нарушается строй повествования, нарушается план, нарушается канва прозы, которой стараешься следовать. 

Ну и Бог с ним, читатель простит, поняв, что потому и грешу отступлениями, что хочу объять необъятное  во имя вечной памяти. Обо всех, кто ушёл.

…На КП дежурил тот самый летающий замполит Пименов, здоровенный донской казак. По поводу его габаритов  ходило много баек, и все они были о том, как он помещается в узкой кабине истребителя. На байки эти он не обращал внимания, а будучи от природы добрым, как  большинство крупных людей, посмеивался вместе со всеми над этой своей проблемой. 

И сейчас, увидев, как неуклюже он поворачивается всем туловищем в его сторону, майор Деев в который раз подивился его стати и сказал вместо приветствия: 

- Экий ты всё-таки здоровый,  Сергеич, привыкнуть никак не могу. Ты да ещё Аникин среди нашей мелкоты - прямо великаны. 
 Сергеич расплылся в добродушной улыбке и что-то прогудел в ответ, Деев не разобрал, что – над КП шла на посадку эскадрилья соседей-бомбардировщиков, утопив в рёве моторов земные звуки.

- Колю не видел? – переждав  грохот, спросил майор.

- Только что тут крутился, - ответил Пименов, - а куда делся, я не видел. Да сейчас вернётся, може, до ветру отъехал.

Коля, старший сержант Сарсембаев, ещё один реликт полка, был бессменным шофёром майора Деева. Менялось всё – люди, самолёты, аэродромы, сёла и города, лишь Коля каждое утро неизменно сидел за рулём сначала «эмки», позже – «виллиса», поджидая командира, в котором не чаял души. 

Будучи родом из глухой казахской деревушки Жаксы, что в переводе значит «чистая вода», Коля впервые попал в большой мир из-за войны. Ему повезло:  одним из первых русских, которого он встретил на войне, был капитан Деев, тогда  исполнявший обязанности командира запасного авиаполка. А Коля, рядовой шофёр батальона аэродромного обслуживания того же полка, однажды починил штабную «эмку», на которую махнули рукой полковые умельцы-технари. Об этом прознал  Деев и взял его к себе шофёром. И с тех самых пор Коля (он был, конечно, не Коля, а Нурлан, но уж больно нравилось ему это русское имя) и Деев были неразлучны,  прошли Киев, Харьков и Сталинград и оказались на Кубани. Откуда лежала им дорога на запад, до самого Берлина – они свято верили, что так оно и будет. 

- Вон бежит, - сказал Пименов, услышав шум мотора легковушки, и из-за купы деревьев выскочил «виллис». В нём, кроме шофёра, ехало еще два человека, в которых Деев без труда узнал Сагайдачного и Маленьких – догадливый Коля, зная, что командир пошлёт его за  ними, не стал дожидаться Деева, проявил инициативу и ускорил процесс.

- Ну, Коля, ну, мастер, - сказал майор, когда они подъехали, - ты мысли мои читаешь, что ли?

- Война, - ответил Коля-Нурлан  непонятно, - чё  время терять. Да и  не было меня пять минут, - отвечал Коля, поглядывая вокруг хитрющими глазками.

- Всё в точку, товарищ майор, - Сагайдачный, выбравшись из «виллиса», встал перед Деевым, - вон и Лёня подвердит. Не ошибся Мороз, действительно  немцы подтянули танки, штук двадцать. Они их вот в этом распадке схоронили, - он показал на лётной карте лощину  севернее наших позиций на Мысхако. 

- Готовится к чему-то немец, - подал голос Маленьких, - тяжело будет ребятам.

- Бомбануть бы их сейчас, - Сагайдачный посмотрел на комполка вопросительно, - а может, сами? А чего, - не дождавшись  от Деева ответа, сказал он, -  бомбами бы вдарили, толк был бы. Бомберы наши пока соберутся, немцы сто раз место поменяют.

-  Танки что, без прикрытия? – уточнил майор, - ПВО там есть?

- ПВО, конечно, есть, - кивнул головой капитан, - эрликоны и зенитки. Так мы с бреющего! Повторим, как летали: обойдём пятачок с севера, на танки зайдем с моря. Пока они очухаются, мы их и штурмонём. Впервой, что ли? – уже настроившись на полёт, говорил Сагайдачный.

- Резон в твоих предложениях есть, конечно, - задумался Деев, - да только решение принимать будет дивизия, сам знаешь, как Молчун  любит самодеятельность. Так что пошли докладывать, - он повернулся и зашагал к штабу. Сагайдачный с Маленьких двинулись за командиром,  за ними медленно поехал Коля. Вслед им смотрела притихшая курилка, и только замполит продолжал что-то бубнить в микрофон – на задании была четвёртая эскадрилья, с которой он держал радиосвязь.

- Пока здесь побудьте, - майор Деев указал на лавочку у входа в штаб, - постараюсь Молчуна убедить. 

С этими словами он скрылся за дверью, а лётчики, закурив, остались ждать.
Деев появился через несколько минут, и вид у него был растерянный.

- Какая-то у них там неразбериха, - сказал он, ни к кому не обращаясь. – Прошу, чтобы Голубева подняли наших «Пешек» встречать, от нас-то толку мало. А он говорит: Голубев – это пятая армия, их уговаривать придётся. Обещал попробовать.

- Опять сорок первый! – с досадой сказал Сагайдачный, -  уговаривать их  надо немчуру бить! Кончится это когда-нибудь? 

- Когда победим окончательно и бесповоротно, - с досадой сказал Маленьких, зыркая исподлобья, - такая бодяга, будто нам это надо больше, чем  начальству. Уговаривать Голубева бомберов прикрыть! Виданное дело?
- При чём тут Голубев? Голубев – комполка, его убеждать не надо, сам всё понимает. Хороший, кстати, мужик, мы с ним пересекались на курсах комэсков. – Майор Деев с досадой закурил. – Сгласовывать нужно с его начальством, которому чужие заморочки до лампочки, у них своего геморроя хватает. Вот и выстроили пирамиду, которую на кривой козе не объедешь. Ваш участок фронта, вы и решайте проблемы. А нам без надобности. И хоть ты плюй в глаза. А насчёт взаимовыручки, подстаховки – так это мы на своём уровне на раз решаем, а у них – согласования, потому что разные армии, мать их за ногу!

Выскочивший на крыльцо порученец позвал майора к аппарату, и разговор прервался.

- Слушай мою команду, - сказал комполка, через минуту появляясь на крыльце, - на танки идут бомберы Остролуцкого, мы в составе двух эскадрилий прикрываем. Поведу лично, чтобы в случае чего не было упрёков. 
Поясним диспозицию. 

Командование решило танки на Мысхако бомбить, для чего привлекался бомбардировочный полк их же дивизии под командованием Героя Советского Союза майора Остролуцкого. А прикрывать  их поручалось полку истребителей майора Деева.   
На первый взгляд кажется, что ничего  необычного в ситуации не было. Но если учесть, что и бомбардировщики, и истребители базировались на тыловых аэродромах в ста пятидесяти километрах от фронта, то становится понятным, что бомберы идут на задание почти без прикрытия. Потому что на активную работу у истребителей просто не хватит горючего – им ведь надо не только долететь до танков, но ещё и вернуться назад. А если объект атаки прикрывают немецкие истребители, то с ними придётся вести бой, выжигая последние капли бензина. И о возвращении домой можно будет не мечтать. 
Истребители полка Голубева, размещённые в сорока километрах от Новороссийска, могли бы безболезненно прикрыть бомбардировщиков, горючего бы хватило и на сопровождение, и на драку с «мессерами». Но полк принадлежал другой армии, и межведомственные распри вели прямиком к  большим жертвам и у бомберов, и у истребителей Деева. Но приказ есть приказ, он, как известно, не обсуждается, и майор Деев решил лично прикрывать Остролуцкого. Который, кстати говоря, тоже летел во главе своего полка, о чём сообщил по телефону, когда они договаривались о месте и времени встречи.
- Давненько мы с тобой не виделись, - сказал Деев, - ну, дело поправимое, свидимся.

- Буду рад, - сказал Остролуцкий, - Слышал, что танкисты о таких встречах поют? «От такого романа вся роща переломана». Правда, это  они о себе, но и у нас не хуже.  Ну, время пошло, – сказал он и отключился, пошёл готовиться к вылету.

Вылет не задался с самого начала. Сперва они разминулись – бомбардировщики перепутали ориентиры и  стали выписывали круги в тридцати километрах от  места встречи. Разобравшись в ситуации, они легли на курс, и лейтенант Мороз, который лидировал армаду, вывел их точно на ту самую балку, где перед этим обнаружил танки. 

Танков не было. Пройдя по следам гусениц на восток, они обнаружили танки в такой же лощине ближе к нашей Малой земле – немцы, видать, изготовились к атаке. Бомбардировщики встали в круг, истребители Деева – тоже, но чуть выше, и в это время из облаков выскочила десятка «мессершмиттов», которые, разделившись на пятёрки, атаковали сразу оба круга. 
- Сайга, держи бомберов! – прокричал майор и, приняв чуть вправо и зная, что лобовых атак немецкие вояки не любят и всячески избегают, пошёл на «свою» пятёрку немцев влобовую. 
Даьше случилось то, на что и рассчитывал майор: самолёты неслись друг на друга, и когда до столкновения оставался миг, пятёрка «мессеров» дружно задрала острые носы и в паре десятков метров ушла с линии атаки.

- Получи, фашист, гранату! – не удержался от выкрика Деев, и густая струя его снарядов вспорола, как консервный нож банку, брюхо ведущего «мессершмитта».

- А, не нравится ему! – торжествовал Деев, глядя, как «худой», перевернувшись вверх брюхом, вошёл в обратный штопор и винтом устремился к земле.

Крутнув головой, Деев увидел, что снизу, оставляя за собой инверсионные полосы,  к ним неслась четвёрка самолётов с такими же, как и у «Лавочкина», широкими носами. Деев знал, что это «Фокке-Вульфы», новые немецкие истребители, но видеть их воочию ему пока  не приходилось. Его опередил  вездесущий Лёня Маленьких.
- «Фоккеры», командир! – прокричал он, - перехвачу! 

И откуда-то сверху, от солнца,  пересекая дорогу «фоккерам», свалилась на них пара наших, открыла заградительный огонь и сорвала атаку – «фоккеры» шарахнулись в сторону, едва не столкнувшись друг с другом. 

- Спасибо, Лёха! – прокричал Деев и ещё раз оглядел поле боя – орлы Остролуцкого, как на учениях, обрабатывали танковую колонну, а вокруг них, как мошкара вокруг лампы, вился клубок истребителей, и  разобрать в скоротечности боя, где кто и чья берёт, было невозможно. 

«Упрёмся – разберёмся!» - подумал Деев и, покачав крыльями, призывая своих следовать за ним, пошёл к бомбардировщикам. И только сейчас ему в голову пришла мысль, что им ещё возвращаться домой, и он взглянул на показатель бензина – в азарте боя об этом не думалось вообще.  
Бензина было в обрез, и майор с беспокойством посмотрел на сцепившиеся самолёты – конца-края воздушной схватке  видно не было.  
- Пешки, кончайте! – прокричал майор в микрофон, -  горючка на пределе! 
Затем он положил самолёт на крыло и посмотрел вниз – там, где были танки, ходил из стороны в сторону огненный вал, атака бомбардировщиков удалась, задание они выполнили на сто процентов, и пора было подумать о меньших братьях-истребителях, для которых всё только начиналось. 
«Если к немцам явится подмога, нам хана, - подумал майор, - попадаем на обратном пути. Считай, две эскадрильи корова языком слизнула. Раздолбайство наше подлое, ничему не учимся!».

Под «раздолбайством» майор имел много чего. И то, что мы опять прошляпили немецкое наступление, а авиационные верхи не могут согласовать взаимодействие, и то, что даже после Сталинграда, где полягло несметно народу, продолжает работать лозунг «любой ценой», и то, что в полковом хозяйстве имелись подвесные бачки для дальних полётов, но из-за спешки их не установили на самолёты…. 

 И множество других  проблем, о которых у майора болело сердце.

 Он подумал, что, если вернётся, обязательно будет ставить эти вопросы перед вышестоящим командованием, потому что воевать по старинке нельзя и пора железной рукой покончить с шапкозакидательством. 
«Ну почему, ядрёна мать, мне, командиру полка, ясно то, чего не учитывает начальство!? – думал он, скрежеща зубами,  - умные ведь люди, имеют понятие, сами с лейтенантов начинали»… 

Но тут,  перебивая его внутренний голос,  справа пронеслась та самая четвёрка «фоккеров», которую только что  гонял Маленьких, и Деев разглядел на их фюзеляжах зелёные сердца, эмблему эскадры Удета, о кторой их предупреждали, как об очень опасной боевой единице Люфтваффе. «Охотники, - подумал Деев, - сейчас начнётся».

Началось, но  совсем не то, о чём печалился майор.

Сначала в наушниках забился в хрипе и свисте незнакомый голос, повторявший слово «Кедр», его, майора Деева, позывной. «Держись, Кедр! – повторил голос, - я Голубь, от вас в  двух минутах, вас вижу!». 

Затем (ответить  майор не успел) из белёсого марева выскочила, один за  дугим, восьмёрка «Яков» с синими коками – самолёты того самого Голубева, чьё имя они перед вылётом упоминали всуе, - видать, начальство таки договорилось, и соседняя армия прислала подмогу.

- Голубь, спасибо! – прокричал Деев первое, что вертелось на языке, - принимай эстафету, я ухожу, горючки ноль! Собраться в кулачок! – это уже своим – они в пылу боя разбрелись в радиусе километров пяти. – Все целы?
- Почти, командир, - ответил  его ведомый сержант Лобач, -  двух «пешек» зацепило, ушли в сопровождении Кольца. 
- Добро, - сказал Деев, - «пешки», рулите домой, прикрываем. – И ещё раз повторил своим:

- Собраться в кулак.
Затем, посмотрев, сколько осталось горючего, и поняв, что домой они не долетят, придётся садиться хоть к Голубеву, хоть к Остролуцкому, вызвал свой КП, доложил ситуацию и попросил решить вопрос об их дозаправке. Вопрос решился быстро, и Деев, чувствуя, что с души упал  холодный камень,  сказал своим: 

 - Все слышали? Значит, ажур, рулим к Голубеву. «Пешек» доведём, и на дозаправку.
…Так начался для полка майора Деева первый этап  воздушного сражения на Кубани. 

Они благополучно дозаправились у Голубева и прибыли на родной аэродром без приключений. 

- А мы опять прозевали, - сказал Сагайдачный на подведении итогов вылета. – Ну, почему так получается? – продолжил он, - куча разведок и -других служб, последний поварёнок понимает, что немцы обязательно  нападут на  Мысхако, замполиты жужжат в уши о бдительности и верности долгу…. А инициатива опять у немцев. Как в сорок первом, - заключил он и сел. 

- Насчёт сорок первого ты,  конечно, загнул, - встрял замполит Пименов, - я с 22 июня на передке,  имею право сравнивать. – Он помолчал, вспоминая, очевидно, начало войны. - Растерянность командиров была, не отрицаю, - продолжил замполит, погодя, -  сейчас её нет и близко, есть несогласованность действий. Но это дело поправимое, наши учатся быстро. А ты – сорок первый. Да ничего похожего. Ты, Сайгак, меня удивляешь, - Пименова, видать, всерьёз задело сравнение.

- Тогда ответь мне, товарищ майор, почему инициатива опять у немцев? Они начали наступление, не мы! А мы опять не готовы, и вместо Голубева, который рядом с фронтом, на задание посылают нас. Почему? Молчишь? А я тебе скажу, - вскочив с места, он  буквально навис над замполитом. – Потому что всё пришлось бы  согласовывать  с командующим фронтом, не ниже. Потому что ниже – свои склоки, канат перетягиваем. А время тикает,  времени нет. Вот и сунули в пекло то, что под рукой, то есть, наш полк. И с сорок первым – прямое сходство, там ведь тоже у семи нянек дитя без глазу оказалось. Так что не обижайся, Дмитрий Сергеич, накипело. Такое впечатление, что мы, рядовые лётчики, только и учимся, а командование ни хрена не…

Он осёкся и, махнув рукой, сел на место, продолжая что-то бубнить под нос.
Присутствовавшие понимали капитана Сагайдачного, потому что недостатки нашей стратегии и тактики воздушной войны оставляли отметины на их собственных шкурах. Но, памятуя, что бывает за такие разговоры, помалкивали, надеясь, как обычно делает русский человек, что всё как-то рассосётся, и не надо будет выносить сор из избы.  
Забегая вперёд, скажем, что всё действительно «рассосалось», по крайней мере, согласований стало меньше: 24 апреля 1943 года авиационные части С. К. Горюнов 5-ой воздушной армии  генерал-лейтенанта а  быди переданы 4-й воздушной армии, во главе которой,  вместо  генерал-майора Н.  Ф. Науменко,  встал генерал-лейтенант К. А. Вершинин, которого уважали «на земле». 
                                              «Голубая линия»  
Тот вылет полка Деева на прикрытие  наших бомберов стал одним из последних таких вылетов: вскоре пришёл приказ направить усилия истребителей на борьбу с немецкими бомбардировщиками.  То есть, нашим бомберам и штурмовикам предписывалось опираться на  собственные силы, воевать с «мессерами» в одиночку, почти без прикрытия истребителей.   Приказ, конечно, нарушался в  зависимости от ситуации, но об этом чуть позже.
Приказ был крайне жёстким, но оправдание имел: интенсивность немецких налётов на Малую землю и другие наши объекты стала  запредельной, – было впечатление, что немцы группами по 25-30 самолётов висели над нашими позициями постоянно. Одна группа уходила лишь тогда, когда на смену приходила вторая, и так круглосуточно – немцы стали бомбить Мысхако и ночью, когда ослабевала интенсивность работы наших истребителей. 

Вот с этими атаками немцев  и было приказано нашим истребителям бороться не на жизнь, а насмерть. 
…Трудно сказать, кому первому пришла в голову мысль перехватывать немецкие бомбардировщики, идущие бомбить  «Малую землю», не над нашими позициями, а на подходе, над морем, где их ещё не прикрывали «мессершмитты».  

Вернувшийся  из очередного полёта  Сагайдачный, мокрый, как мышь, явился в штаб с докладом о выполнении задания.

- Жарко было? – спросил  майор Деев, кивнув на мокрую гимнастёрку друга.

- Холодно! – ощерился майор, - так холодно, что мурашки по спине бегали. Вот такие мураши, - он показал размер мурашек на пальцах. – Не так мы воюем, товарищ командир, немчуру над морем встречать надо. А то что же: прикрываем мы нашу пехоту, а тут смотрю, в Анапе пыль клубится, «мессера» взлетают по-зрячему. Значит, и бомберы на походе, которых я пока не вижу. А через пару минут получаем мы над Мысхако полный комплект: и «юнкерсы», и «мессеры», и крутись, как хочешь, нас-то всего эскадрилья против сорока немцев.

Он помолчал, закуривая, и зябко повёл плечами: мокрая гимнастёрка липла к спине и, остывая, снова напомнила ему о боевых мурашках.

- А встреть мы их над морем, без прикрытия, и полный ажур, они до нашей пехоты не долетят, гарантирую, -  капитан подошёл к расстеленной на столе карте. – Вот здесь их перехватывать, и порядок. Сюда километров сорок будет, не меньше. Так что лететь далеко, чтобы горючего хватило, нужны будут  подвесные бачки. Перелетать на прифронтовой аэродром  быстрее надо, товарищ командир, ты уж позаботься, - напомнил Сагайдачный командиру больную тему. - А то пока долетаем до фронта, половину горючки сжигаем. А насчёт бачков - у Куприянова в хозяйстве должны быть, я, по крайней мере, свои ему передавал под роспись, не отвертится.

- Соедини-ка меня с капитаном Куприяновым, - сказал Деев  телефонисту, измеряя на карте расстояние от их аэродрома до точки перехвата «юнкерсов». – Сто шестьдесят, плюс драка, - повернулся он к Сагайдачному, - без бачков не обойтись.

- Куприяныч, сколько у тебя бачков сохранилось? – спросил он, взяв трубку. – Каких термосов? При чём здесь термоса? – удивился Деев и, сообразив, добавил: 

- Сухопутный ты человек, Куприяныч, сразу видно. Подвесных бачков сколько у тебя имеется? Понял, отбой. Двенадцать, - повернулся он к Сагайдачному, - как раз на эскадрилью. Похоже, может получиться, а, Иван?

- Получится! -  уверенно сказал Сагайдачный, - вот завтра и начнём, преподнесём немчуре подарок, а то совсем оборзели, по головам ходят.

- Ты вот ещё что, - подполковник начал что-то писать, - вот тебе распоряжение, получи у Куприянова  ещё и спасательные жилеты, над морем всё же пойдёте. Да знаю я! – перебил он Сагайдачного. – Это тебе до лампочки, а твоим молодым над водой лететь – лишний мандраж, вспомни, как мы с тобой первый раз в Севастополе летали. Вот жилеты и добавят уверенности.

- Психиа-а-атр, -   щегольнул  капитан заковыристым словом, - но ты прав, конечно, уверенности молодым  жилеты прибавят. А откуда, кстати, у Куприянова спасжилеты? Украл где-нибудь?

- Почему сразу «украл»? – усмехнулся Деев, - может, выменял у кого, он большой мастер по этому делу. Молодец, как чувствовал, что пригодятся. 

- Куприяныч службу знает, нюх как у гончака, -  усмехнулся капитан, пряча распоряжение в карман гимнастёрки, -  всё легче будет ребятам.

 Он вспомнил свои первые полёты над морем, как его грызла мысль о том, что внизу вода, и если подобьют, рассчитывать на спасение не стоит. Майор хорошо помнил, как в одном из первых боёв над морем он увидел, как «мессершмитт» переборщил с виражом, зацепил крылом волну, оно отломилось, и суперсовершенный истребитель в мгновенье ока исчез в пучине.  Сагайдачный тогда представил ощущения  утонувшего  немца, и его передёрнуло – картина была действительно страшной. С тех пор прошло много дней и боёв над морем, он давно перестал обращать внимание на то, что было внизу, земля или вода, но нет-нет, да и всплывала в памяти та картина: лихой вираж «мессешмитта», встреча с водой, отлетевшее в сторону крыло и мгновенный нырок самолёта в злые октябрьские волны.

- Спасжилеты, конечно, возьму. Но  при них должны быть ещё и  какие-то пробирки с наполнителем, углекислотой, что ли, без  них жилет не раскроится. Они идут в комплекте, или на них тоже нужна бумага? 

- Разбирайся с Куприяновым, он в этих делах дока, - ответил Деев, уже думая о чём-то другом. - Что-то он рассказывал, да я слушать не стал, некогда было. Уяснил только, что капитан в этом деле толк знает, так что пошли кого-нибудь к нему, пусть занимаются. - На какой высоте пойдёшь? Не разминёшься с немцами? – спросил он, глядя на карту. – А то, если разминёшься, получится, что мы бросили пехоту без прикрытия.

- На пяти тысячах и пойду, дни стоят погожие, видимость километров  сорок, не разминусь. – Он помолчал, что-то соображая. - А чтобы подстраховаться, минут через двадцать после меня выпусти, скажем, Рогова или Гомулко, пусть барражируют над передним краем. Двух зайцев убьём, - сказал он, - и пехоту прикроем, и приказ выполним о постепенном наращивании сил авиации над передним краем. Не знаешь, какой идиот  это придумал?

- Кто придумал, не знаю. Какой-нибудь штабной, кторый и в воздухе никогда не был, - ответил Деев и почему-то оглянулся. – Ты об этом не болтай, приказ пришёл сверху, а у них руки длинные. 

Приказ, упомянутый Сагайдачным, материли все лётчики на всех фронтах. Дело было в том, что приказ этот предписывал командирам авиаполков для демонстрации того факта, что наземные войска находятся под постоянным прикрытием наших ВВС, выпускать истребителей для барражирования над передним краем позвенно. Тем самым распылять силы – что могло  противопоставить наше звено полновесной немецкой эскадрилье? Только невероятный героизм и готовность «любой ценой», читай  «собственной грудью»,  закрыть пехоту от вражеских бомбардировщиков. Так что когда к месту  боя прибывало очередное наше  звено, с первым зачастую было покончено, и «мессера» с радостным улюлюканьем принимались за смену. 

Вот и костерили лётчики штабного безграмотного перестраховщика,  наносившего нашей авиации огромный ущерб, и прибегали ко всяким хитростям, наподобие той, которую задействовали  майор Деев и  капитан Сагайдачный – выпустить в полёт две эскадрильи, мотивируя это тем, что у них разные боевые задачи и разные районы действия.

 …Немецкие бомбардировщики над нашим передним краем появлялись обычто около десяти часов утра, после завтрака. На это и рассчитывал Сагайдачный,  подняв на следующее утро свою эскадрилью  в девять тридцать – им как раз хватало времени, чтобы перехватить немцев над морем, километрах в сорока от береговой линии. 

Они появились, как на параде – три звена в сомкнутом строю, без прикрытия, на высоте две тысячи метров, не ожидавшие,  очевидно, для себя сюрпризов, наподобие  русских истребителей. И поэтому прозевали наших – те, маскируясь лёгкой дымкой, прошли справа, развернулись  и оказались в тылу «юнкерсов», которые так же неторопливо и вполне беспечно шлёпали к нам в гости. 

Спикировав с четырёх тысяч метров, наша эскадрилья оказалась под немцами и, задрав носы, горкой пошла в атаку, остановить котрую было невозможно. 

- Бью ведущего! – прокричам в микрофон комэск, - разобрать цели!

И пошла рубка: ведущий немец, в которого попали несколько снарядов Сагайдачного, огненным шаром полетел вниз, и за ним следом рухнули ещё два «юнкерса» - то постарались лётчики эскадрильи. 

Пронесясь сквозь их строй, наши снова оказались сверху и сзади, и снова, не мудруствуя, ринулись под «лапотников», повторяя предыдущую атаку.

 Военная фортуна улыбалась нашим  во все свои тридцать два зуба: снова  пара «юнкерсов» ушла вниз, потянув за собой чёрные хвосты дыма. Оставшаяся четвёрка буквально бросилась врассыпную, кто куда, и следом за ними устремилась кара небесная – четвёрка  «лавочкиных» достала их через пару минут, подошла к «юнкерсам» вплотную, несмотря на бешеный огонь стрелков, и не оставив немцам ни единого шанса, сбила всех четверых. Затем боевым разворотом вернулась в строй, качая крыльями, - выражала таким  способом свою радость от хорошо сделанной работы. 

- Домой, орлы, - сказал по рации комэск, - поздравляю с победой. Отлично слетали, молодцы! Девять «лаптей» за десять минут – это рекорд, это надо сильно постараться.

Затм он вызвал КП и без эмоций, сообщил о результатах работы, предвкушая реакцию Земли, что-то типа «молодцы, так держать». И не угадал.  На КП дежурил помощник комполка грузин Шаламберидзе, человек горячий, который и выдал в эфир открытым текстом:

- Не присвоят тебе второго Героя, сбрею усы! Это подвиг, или я не грузин! Гай ге? (понял?).

- Да понял я, понял, - сказал Сагайдачный и отключился. Потому что они подошли к линии фронта, над которой клубился рой истребителей, наших и немецких, и  их кружение было очень похоже на рой мошкары перед дождём.

- Рог, я на подходе, держись! – сказал он по рации,  поняв, что  роговской эскадрилье, прикрывавшей «Малую землю», сейчас туго, и они подоспели вовремя. 

Понять, кто где в клубящемся рое, было трудно, бой распался на отдельные схватки, машины носились друг за другом, стремясь занять выгодную позицию для стрельбы, и в этой свалке нужно было не ошибиться. 

- Лёха, оставайся на высоте, в свалку не лезь, без тебя справимся,  ты прикрывай, - приказал  комэск  командиру   звена старлею Маленьких, хорошо зная тактику немцев, которые обычно  оставляли пару или четвёрку истребителей над схваткой, чтобы   те в критический момент атаковали из засады с целью сломать ситуацию в свою пользу. Но на этот раз немцы повели себя странно – они стали выходить из боя и, не соблюдая строй, попарно и поодиночке направились в сторону Анапы. Видать, их напугал подход целой  эскадрильи  наших, да и задача по прикрытию бомбардировщиков стала неактуальной по причине отсутствия последних. «Мессершмиттов», наверное, уже  предупредили по рации, что эскадрилья «юнкерсов» была уничтожена над морем, и во избежание потерь приказали возвращаться в расположение. 

Этот маленький эпизод, которых на войне тысячи, знаменовал, тем не менее,  постепенный переход воздушного господства к «сталинским соколам». Эволюция, начавшаяся в небе Сталинграда, завершалась на Кубани,  немцы стали осторожничать и уклоняться от боя, чего с ними не было на протяжении всей первой половины великой войны. 

А наши лётчики, даже молодые и необстрелянные, ходили гоголем и рвались в бой с горячим желанием открыть личный счёт сбитых – в их неискушённых душах накопилась такая ненависть к врагу, что призывы «не посрамить» и «быть достойными памяти великих предков» стали не нужны.

- Лёха, видишь меня? – спросил   комэск у Маленьких, наблюдавшего с высоты за полем боя. – Слева на пол-десятого какие-то блики, посмотри.

- Четыре «худых», идут на тебя, - быстро ответил капитан, - расстояние метров с тыщу! 

-   Левый переворот! – скомандовал Сагайдачный своей четвёрке, они дружно свалились на крыло и спикировали навстречу «мессерам».

Это был единственно верный ход, все остальные, типа иммельмана или правого переворота, давали преимущество немцам.  Комэск  понял это мгновенно, на уровне спиного мозга, и принял решение идти в лобовую атаку, пикируя навстречу немцам. 

У Сагайдачного были секунды, чтобы выполнить задуманную эволюцию и открыть огонь, риск  промахнуться был серьёзным, но он на него пошёл. И успел: «мессершмитты», поняв, что их заметили, и теперь мишенью стали они,  на расстоянии вытянутой руки попытались уйти от лобовой атаки правым виражом и подставили под огонь  «Лавочкиных» бока. Чем и воспользовался Сагайдачный, открыв огонь изо всех стволов – задудукали обе пушки, и ведущий «мессер», буквально растерзанный снарядами, не выйдя из виража, клюнул нсом и понёсся к земле.

- Третий! – раздался в наушниках радостный Пашин голос, - ну, командир, ты сегодня дал!

- Один «юнкерс» твой, Паша, - ответил майор ведомому.

- Да я и не стрелял, -  отвеил Лобач и добавил что-то ещё, чего не было слышно из-за хрипа рации.

- Ты меня прикрывал, Пашуня, хорошо прикрывал, так что «лапотник» твой, - ответил комэск и добавил:

- Прекратить разговоры! Идём домой. Строй прежний.

«Лавочкины»  восстановили порушенный боем строй-этажерку и взяли курс на восток, где за полями и лесами  находился их  дом, такой родной и желанный. Настроение у всех было отичное, ведь то, что  сделали они в этом вылете, случалось редко: девять сбитых «юнкерсов» и три «мессершмитта» (драпавших от Сагайдачного немцев приземлило  звено Лёни Маленьких, спикировав со своих высот и перехватив их на выходе из виража). 

…К 24 апреля задача недопущения немецких бомбардировщиков к пятачку на Мысхако советской авиацией была выполнена, инициатива перешла к   нам, и первый этап воздушной войны на Кубани, вернее, его активная часть, закончился. Наступила короткая передышка, но столкновения в воздухе продолжались и вскоре переросли в новую битву – битву за станицу Крымская. 

Итоги первого боестолкновения с немецкими асами на Кубани командование ВВА РККА подвело и выводы, ничего не приукрашивая, сделало.  Были они отнюдь не радужными, но обнадёживающими. И сводились к тому, что вопреки преимуществу люфтваффе в начале битвы над Мысхако, нашей авиации удалось переломить ситуацию в свою пользу и заметно снизить активность немцев на этом участке фронта. 
Приказ Военного Совета Северо-Кавказского фронта от 24 апреля 1943 года гласил:

«Начиная с 20 апреля в течение трёх дней над участком десантной группы  (Мысхако – прим. авт.) происходили непрерывные воздушные бои, в результате которых авиация противника, понеся исключительно большие потери, вынуждена была уйти с поля боя. Господство в воздухе перешло в наши руки. Этим определилась и дальнейшая наземная обстановка».
Все понимали, что это только начало, «Голубая линия» оставалась неприступной, и задачу её штурма никто не отменял – чувствовалось, что вот-вот грянет новая битва, в том числе и в воздухе.
И уже 27 апреля  начался  второй этап битвы - наши войска перешли в наступление на «Голубую линию» в районе станицы Крымской, и воздушные схватки возобновились с удвоенной яростью.

Сходу прорвать  укрепления немцев не удалось: генерал Гречко, командир 56-й армии, не прошел дальше  Крымской и в начале мая атаки прекратил. 

- Товарищ генерал-лейтенант, спасу нет от немецкой авиации! – орал в трубку Гречко командующему фронтом  Масленникову, - по головам ходят! Где наши соколы, мать их в печенку?!

- Будут тебе соколы, - твердо пообещал Масленников, и завертелось. 

Пусть и с опозданием, но всё же. 

На полевых аэродромах в районе Геленджика  была развёрнута «Геленджикская авиационная группа» генерал-майора  В.И.Изотова в которой  насчитывалось около ста истребителей. Конечно, проблему нашего  доминирования в воздухе это не решило, но   хотя бы дало возможность за счёт сокращения подлётного времени резко увеличить многократное использование самолётов над полем боя. 

Но проблемы раздробленности авиации к началу наступления всё ещё оставались, и для скорейшего их решения ситуацию нужно было в буквальном смысле ломать через колено, потому что времени на уговоры не было. 

 И её действительно сломали: из двух армий  сформировали одну, 4-ую, и создали штаб ВВС Северо-Кавказского фронта во главе с  генералом К.А.Вершининым, которого уважали в войсках.  

А в непосредственной близости от зоны боёв (район станицы Абинской) организовали пункт управления авиацией по-зрячему. 

И буквально сразу порядка и оперативности в авиационных частях стало заметно больше.  

Вершинин взялся за дело круто. Пройдя путь от рядового  до командарма, он на собственной шкуре  познал проблемы становления лётчика. И хорошо представляя, что значат для  пилота постоянный обмен опытом с асами-ветеранами,  новый командарм сразу по вступлению в должность  организовал постоянно действующий обмен этим опытом – обстрелянные лётчики знакомили молодёжь с приёмами воздушного боя, с тактикой групповых боёв и наукой выживания.  

Для скорейшего освоения молодыми лётчиками тактических приёмов и боевого опыта советское командование организовало популяризацию опыта лучших авиационных частей и отдельных лётчиков-асов, даже проведение, когда позволяла обстановка, лётных конференций и показных занятий. 

Особый упор делался на освоение  частями новой тактики воздушной войны - эшелонированного боевого порядка, действия парами и на больших высотах, а также  максимального использования в воздушных боях вертикального манёвра. 

Всё это было, и, несмотря на тяжелейшие бои и отсутствие времени, находило живой отклик в рядах лётчиков – всем хотелось жить. Так что приходилось использовать малейшие промежутки между боями и учиться, несмотря на усталость.

Конечно, эти инициативы иногда наталкивались на прямое противодействие, нежелание перенимать боевой опыт –  некоторые  лётчики были  настолько уверены в собственном мастерстве, что  и слышать не хотели о том, что кто-то будет  учить их  уму-разуму. Такое тоже, увы, бывало. При этом  отказники ссылались и на то, что внедряемые принципы  ведения воздушного боя вступали в противоречие с прописанной в уставах и наставлениях пассивной тактикой, нацеленной на патрулирование истребителями определённых районов с целью прикрытия советских наземных войск.

  Человеческая психика выделывает иногда такие выкрутасы, что остаётся только удивляться и разводить руками: лётчики прибывшего из резерва Ставки 3-го истребительного корпуса боевого генерала отказались от помощи ветеранов кубанских воздушных  схваток и в первых же боях понесли значительные потери. 

Остаётся лишь сокрушаться по поводу того, как лётчики генерала, опытные мастера воздушного пилотажа, не понимали, что мирный пилотаж и боестолкновение в воздухе – по своей психологии вещи абсолютно разные, о чём, собственно, и хотели рассказать кубанцы,  уже имевшие опыт  реальных боёв. 
                                                  ***

 Следует сказать несколько слов о том, почему немцы зубами вцепились в Таманский полуостров и столь яростно его защищали.                                                           
Дело в том, что они, с подачи фюрера, не оставили идею сходить на Кавказ ещё раз. Как они сходили туда впервые, известно хорошо: их выперли с Кавказских гор поганой метлой, несмотря на «эдельвейсы» и прочих горных егерей. Но запах кавказской нефти преследовал Гитлера и во сне, поэтому приказ был категорический: плацдарм на Тамани удержать и готовиться ко второму кавказскому походу.  

Группировка немецких войск превосходила по численности наш Северо-Кавказский фронт в полтора раза, а по авиации – в два: у немцев на Кубани было собрано около полутора тысяч самолетов всех марок, у нас – около восьмисот. Полторы тысячи машин – это почти половина всех самолетов, задействованных противником на Восточном фронте, так что серьезность намерений Гитлера была понятна.  Немцы перебросили на Кубань истребительные эскадры «Удет», «Мёльдерс» и «Зеленое сердце», укомплектованные немецкими асами из асов («экспертов», по-ихнему),  таких, как  Хартман, Новотны, Баркхорн, Липферт и другие. Они,  по данным немецкой пропаганды, уже имели на личных счетах сотни воздушных побед и ждали легкой прогулки и азартной спортивной охоты на русских недотёп в кубанском небе. Заключались пари, кто первым собьет полсотни «товарищей» на кубанском театре, в Берлине заказывались призы для победителей…

Словом, веселилась немчура от всей душеньки. И довеселилась.

В конце апреля – первых числах мая, в самом начале второго этапа  сражения за Голубую линию, немецкое превосходство было неоспоримым – давали себя знать численный  перевес и боевой опыт немецких летчиков. Но.

Наши историки давно изучили и классифицировали все факторы, которые помогли  советским летчикам именно на Кубани сломать хребет немецким коллегам, и исследований на эту тему – множество. Не будем повторяться, укажем всего три причины поражения немцев в воздушной  битве на Кубани. 
Первое и главное. Несмотря на то, что наши истребители понесли неисчислимые потери в первой половине войны, оставшиеся в живых стали матёрыми бойцами и выработали свою тактику воздушного боя. Которая – тактика – оказалась более эффективной, чем тактика немцев. Ведь немецкие  эксперты были, строго говоря, асами свободной охоты: вылетает пара или четверка немцев на эту самую охоту, таится до поры-до времени на преобладающей высоте, маскируясь солнцем и облаками, затем сваливается на огромной скорости на голову какому-нибудь подранку или отставшему от строя разине, и привет. Нет подранка, нет разини. А охотнички, проорав в эфир  своё «хорридо» (так они извещали мир об очередной победе), улепетывают с места охоты и снова садятся в засаду. Все. В «собачьих свалках», то есть в воздушной рубке-карусели группа на группу,  эксперты участия почти не принимали. А рубились  в «свалках» вполне рядовые немецкие летуны, которые против наших оказались слабы в коленках. 

Количество наших потерь в первые годы войны переплавилось в качество оставшихся в живых бойцов -  мертвые, которые срама не имут, стали платой за мастерство живых. 

Вторая причина заката немецкой воздушной мощи в небе  Кубани. Можно сказать, немцы перехитрили самих себя. Их истребители «Мессершмитт» Bf 109G («Густав», как его называли в войсках) и «Фокке-Вульф»190 были, несомненно, последним словом истребительной авиатехники, и нашим тягаться с ними было тяжко. Ровно до той поры, пока в полки не пошли машины Як-1,  Як-9 и Ла-5, а чуть позже – Як-3, Ла-5ФН, и Ла-7. Вот тут и началось. 

Дело в том, что наши истребители превосходили немецкие в маневренности, так как были легче и шустрее на поворотах. Так, радиус виража «Як-3» составлял  288 м  метров,  а время полного оборота – 20 секунд. Тогда как у «мессера» эти показатели были соответственно 320 метров и  25 секунд, а у «фоккера» и того хуже. Что это значило на практике? А то, что пока «фоккер» чесался, наш «Як» после трех виражей оказывался у него на хвосте, и привет от тети Моти – нету «фоккера», несмотря на его мощное вооружение. Но пушки и пулеметы, как известно, назад стреляли только у бомбардировщиков и штурмовиков, у истребителей же такой возможности не было. И горели «мессера» и «фоккеры» дымным огнем, и в огне этом истлевало их превосходство над унтерменшами, недочеловеками по-русски. 

Следует сказать еще об одной причине перехода в  кубанском небе инициативы к нашим истребителям, может быть, самой главной. Потому что если две первые лежали в области вполне материальной, то третья была из сфер высших, духовных.    

Причину эту я бы назвал сломом германского духа. 

Доктор Йозеф Геббельс был, несомненно, талантливейшим идеологом, пропагандистом и агитатором, снайперски точно уцелившим, что нужно рядовому немцу после Версаля, чтобы в нем снова воспрянул дух Зигфрида из  Нибелунгов.  А поняв это, он подпустил в пропаганду мистики, в которой арийская раса сплеталась с Нибелунгами, Тибетом, Шамбалой и копьем Лонгина…

Что из этого вышло, известно хорошо: у нации поехала крыша, бюргер-колбасник возомнил себя рыцарем на белом коне, а  территории вне фатерлянда стал воспринимать как свои охотничьи угодья. И вышел на охоту. 

Но. Белокурая бестия, вломившаяся на нашу землю в 41-м, в эту землю и легла, и Сталинград процесс почти завершил - на смену первому военному поколению бюргеров-охотников пришло племя молодое, незнакомое: если первые были воспитаны только и исключительно на победах германского оружия, то их последователи глотнули горчайшей отравы поражений. И задумались: а так ли правы магистры их ордена, втянувшие нацию в военную авантюру? 

Думающий солдат, как известно, уже не солдат, это вам подтвердит любой теоретик военного искусства – от Сунь-Цзы и Макиавелли до Клаузевица. Ибо получается у их  солдата-мыслителя вместо «дранг нах остен» что-то совсем противоположное -  он с этого остена драпает, задрав штаны.  Вопреки германскому духу, наследию предков, Шамбале и Нибелунгам. 
Утверждение не касается солдата русского,  о котором еще великий Суворов говорил очень конкретно: «каждый солдат должен понимать свой манёвр», то есть должен думать. И история показала, что именно в этом качестве сокрыта глубокая тайна русского солдата и народа в целом: он думает.  
                                         Комиссар Пименов
Двадцать пятого апреля полк майора Деева перебазировался, наконец, на прифронтовой аэродром, и воздушная страда приобрела новое качество. 
Но сначала – несколько слов о комиссарах, которые с  началом войны стали именоваться замполитами, и о проблемах, возникших в авиации в связи с ними.
Дело в том, что в авиации  поблема замполитов стояла острее, чем в других родах войск. И остроту эту придал ей сам Верховный главнокомандующий своим указом от сорок второго года. Который, в частности,  предписывал: если полк сбил такое-то количество немецких самолётов (забыл цифру), то командир полка и его замполит автоматически награждаются орденами Ленина.  Вот вам и антагонизм: мы, лётчики, проливаем кровь, а замполиты, не летая,  за счёт наших  жизней получают высшую награду! О  командирах полков зазговоров не было: они, как правило, летали и  организовывали всю работу полка, так что ордена им полагались вполне заслуженно.

А вот замполиты… Особенно, если таковой не летал, а ходил по аэродрому чистенький и пахнувший редкостным «Шипром», но при этом давал ценные указания, уча, как сбивать вражеские самолёты, - тут, кто хочешь, взбеленится! И схлёстывались работяги войны с представителями компартии большевиков не на жизнь, а насмерть.

Полку Деева повезло, замполит, майор Пименов, был летающий. И уж если песочил кого за промашку в воздухе, то его втыки воспринимались без обид, потому что замполит имел на  них полное право.  Ведь военную лямку он тянул наравне со всеми, а боевой  опыт имел побольше, чем у других: воевать начал ещё на китайской войне тридцать девятого. Да и не любитель он был открывать рот зря. Но уж если открывал, то исключительно по делу, и обид на него не держали.

Был замполит, благодаря биографии,  специалистом широкого профиля: и сопроводить бомбардировщики или штурмовики, и прикрыть наш передний край, и на свободную охоту слетать, и штурмонуть вражеский аэродром. Но наибольшую славу он сыскал на поприще разведки, его данные не перепроверяли. Как и данные Сагайдачного и Маленьких, двух других  дивизионных асов разведки. 

И так уж повелось, что начальство, начиная с командира дивизии и кончая командармом,  с которыми Пименов воевал в Китае, исполнение особо важных заданий поручало ему. Это было почётно, но и крайне хлопотно: у замполита не было права на ошибку.

Так случилось и на этот раз: комдив позвонил Дееву в половине двенадцатого ночи и приказал завтра с утра разведать реку Белую – действительно ли противник начал переправлять через неё войска. 

- Если немцы там переправляются, значит, готовятся ударить в наш фланг,  - пояснил комдив. -   Так что разведчика  нашего постараются уничтожить ещё на подлёте, у них там прикрытие серьёзное, «зелёные сердца» Удета.  Поэтому пошли  Монаха с  Малым (позывные Пименова и Маленьких), да прикрытие им дай серьёзное, лучше всего четвёрку Сайги. Это приказ Первого, - чтобы покончить с сомнениями Деева, добавил комдив. – Поэтому прошу тебя, со всей серьёзностью…Ну, тебя учить  не нужно, - быстро пожелав спокойной ночи,  он отключился.  А Деев,  подумав, что поставить задачу Пименову он успеет и завтра утром, решил его не будить, чтобы замполит выспался перед заданием. Он ешё поколдовал над картой и тоже хотел отправиться спать. Но,   прикинув обстановку, решил замполита всё же  разбудить, чтобы завтра не ставить ему задачу впопыхах – мало ли какие вопросы вылезут при совместном обсуждении плана. 

Замполита своего  Деев старался оберегать, как мог: тот взял на себя едва ли не пловину полковых забот, но это было не главное. Главное же было то, что они были друзьями еще с китайской войны, на которой, будучи зелёными лейтенантами, обретали первый боевой опыт. Потому идея отправить замполита на очередную разведку была Дееву не по душе: если там действительно работает немецкая переправа, то охраняют её немцы серьёзно, и у разведчиков очень высокие шансы попасть под «мессершмиттов» или массированный зенитный огонь. Но  это был приказ командарма, спорить не приходилось, да и было не с кем: комдив, поставив задачу, со связи ушёл, не станешь же ему перезванивать с контрпредложением отправить к переправе, скажем, того же Маленьких, второго по результативности разведчика армии.   

Так что, наплевав на первичное решение дать Пименову поспать и несмотря на поздний час, он  велел порученцу разбудить замполита. И ожидая его прихода, подумал, как же ему повезло с Пимновым. Подумал в связи с недавней историей, случившейся в полку их соседей- штурмовиков, которых его полк не раз прикрывал на боевых заданиях. 

Замполит у  штурмовиков был из той самой  втайне презираемой когорты нелетающих говорунов, которые, тем не менее, требовали к себе уважения, требовали настырно, едва ли не с истериками и топаньем ногами. 

Капитан Мудрик в этом смысле давал сто очков вперёд своим коллегам, был въедлив,  о себе вещал так: «я есть представитель партии в полку, так что, говоря со мной, ты говоришь с партией». Лётчики, народ молодой, бесшабашный, посмеивались над его претензиями и прилепили  замполиту опасное прозвище «Партия». Получалось иногда смешно, наподобие: «а что думает Партия по поводу  насморка (известно, какой насморк имели в виду острословы) у Люськи-пулемётчицы?».  

- Херовые смешочки, - узнав об этом, говорил замполит, расхаживая перед строем   полка на своих бабьих ножках – у него коленки были вместе. – А скажите мне, товарищи лётчики, воздушные герои,  одобряете ли вы политику родной коммунистической партии большевиков в области авиации? – он переводил свои бесцветные глаза с одного героя на другого. 

- Попробуй не одобри, - ляпнул, что думал, далёкий от политических реверансов Толя Истратов, Герой Срветского Союза, считавший, что все люди братья. – Вы же, товарищ капитан, меня и примете на цугундер.

     Толя думал, что пошутил, но услышав,  как притих строй, понял, что ляпнул лишнее, и сказал: 
- Ну и вопросы вы задаёте, товарищ капитан! Как можно не одобрять политику партии, если её возглавляет сам товарищ Сталин!

Но было поздно: капитан, как старый лягаш, уже сделал стойку и занёс в злую свою память откровенную глупость молодого парня.

И пошла писать губерния: через пару часов была готова телега, которую старатель разослал в три адреса: секретарю партбюро полка ((Истратов был коммунистом), замполиту дивизии, непосредственному своему начальнику, и особисту (донос особисту он всё-таки придержал, решив дождаться реакции начальства). 

Прочтя донос (а это был чистой воды донос),  подполковник Аникин, замполит дивизии (к старшине не имевший никакого отношения, просто однофамилец), выматерился про себя и, помянув недобрым словом ретивого подчинённого, решил, что имеет полное право, более того – обязан! ознакомить с  бумагой командира дивизии. Тем более что комдив Соснин, будучи человеком крутого нрава, самодеятельности терпеть не мог и наказывал за неё жестоко.

Комдив, пробежав глазами бумагу, сдвинул брови, прочёл её уже внимательно и сказал Аникину то, что полчаса назад пришло в голову и ему самому:

- Так  этот сукин сын всю дивизию пересажает! Надо же удумать,  Героя Союза во вредители! 

Затем в глазах комдива мелькнул огонёк, и  он спросил:

- А что этот Мудрик - летающий? Я что-то не помню, чтобы слышал о нём что-нибудь.

- Никак нет, товарищ полковник, - ответил замполит, начиная догадыватся, куда клонит комдив, - хотя переучивание на «Илы» прошёл. Он ведь  из истребителей к нам перевёлся. 
- Тогда так, Константин Михайлович, - комдив встал из-за стола, и в комнатушке стало тесно. – Завтра ко мне в тринадцать-ноль-ноль ты, этот Мудрик и Истратов. Будем решать, - он изобразил удручённое лицо, из чего подполковник заключил, что всё уже решено, и завтра Мудрика ожидает не самый приятный день его жизни. 

Так и вышло. 

Комдив встретил их сумрачно, руки не подавал, чем сразу создал в кабинете тяжёлую атмосферу. Подавшись вперёд и облокотившись на стол, он исподлобья оглядел вошедших и кивнул на стулья, предлагая садиться. 

Когда все расселись, он достал из ящика стола листок с убористым текстом – докладрую записку капитана Мудрика. 

- Товарищ капитан, вы здесь пишете, что капитан Истратов не одобряет линию партии в авиации. Я внимательно изучил высказывание товарища Истратова и слов неодобрения  линии партии не нашёл. Неубедительно выходит, товарищ капитан, вам, как замполиту, это должно быть ясно. Что скажете?

- Я, товарищ полковник, всё десять раз обдумал, прежде чем написать….От слов своих не отступлюсь, такие вольные перепевы партийной линии вредны для общего дела.

Полковник  разглядывал  замполита с откровенным интересом, пытаясь уяснить, кто перед ним – законченный дурак или тайный враг? Или простой карьерист, подчинивший себя одной цели – хоть по трупам вылезти наверх, а уж там разгуляться во всю ивановскую. Ничего не определив, полковник подобрел лицом и спросил по-отечески:

- Вы, Николай Михайлович, когда последний раз были на задании?

- На каком задании, товарищ полковник? – опешив от такого перевоплощения, спросил капитан.

- Ну, на штурмовке, скажем, или в разведке? Я что-то в сводках вашей фамилии не припомню.

- Я, товарищ полковник, на задания не летаю, - поняв, что ступает на тоненький лёд человеческих отношений, готовый проломиться в любую секунду, доносчик испытал некий душевный озноб. Но будучи опытным демагогом, решил идти до конца и сказал:

- Я, воин партии большевиков, на задания могу и не летать. А ежеминутно нести её слово в массы, находясь на земле, в, так сказать,  их гуще.

Поняв после этих слов, что перед ним законченный карьерист и опасный болтун, полковник  Соснин приступил к заключительной части экзекуции. 

- Это вы правильно говорите – «в гуще масс». Хорошо бы ешё и личным примером, личной, так сказать, доблестью. Панин! – рыкнул вдруг комдив, и в кабинет с треском открывшейся двери влетел чистенький порученец.

- Когда ты, Панин, дверь смажешь? Немыслимое же дело, не дверь, а пулемёт ШКАС!

- Виноват, товарищ полковник, - покаялся бравый  старлей Панин, - сегодня же будет исправлено. Разрешите идти?

- Я тебе пойду, - обещающе сказал комдив, - подготовь приказ за моей подписью. Самолёт вам доверить не могу, сами понимаете, - обратился комдив к Мудрику, - а вот стрелком-радистом на три вылета – это с дорогой душой.  Пулемёт знаете? – заботливо спросил он  опешившего Мудрика. -  Вижу, знаете, так что проблем быть не должно. Личным примером, товарищ капитан, личной доблестью, так сказать, - присовокупил комдив напоследок. – А с докладной вашей….Вот   сделаете три вылета, а там посмотрим. Может быть, и передумаете. Тем более что полетите с капитаном Истратовым, посмотрите на его боевую работу, как он проводит линию партии в воздухе. Золотые звёзды задарма не дают, товарищ капитан, - добавил он и повернулся к  вскочившему капитану.

- Возьмёшь его, Истратов? 

 Истратов от такого внимания к своей персоне слегка заробел,  потому  гаркнул по-уставному:

- Так точно, товарищ полковник! Возьму!

- Ну и глотка и тебя, капитан, - сделав вид, что прочищает ухо, сказал полковник, - тогда больше вас не задерживаю. Хотя,.., – как бы что-то обдумывая, сказал он и  снова позвал порученца. – Что, приказ готов, Панин? – спросил комдив, - люди, видишь, ждут.

- Так точно, товарищ полковник! – лихости Панину было не занимать.

Он подал комдиву тонкую папку с приказом, и  комдив поставил на нём свою размашистую подпись. 

Несведущему человеку описанная история  может показаться рутиной: подумаешь, приказало начальство замполиту вылететь стрелком на штурмовике, чтобы личным примером и т.д. И что с того? 

Много чего «с того».

Вылетами на Ил-2 в качестве стрелка в авиации той поры наказывали лётчиков-нарушителей,  иногда заменяя им этими вылетами тюрьму.  Дело в том, что стрелки бомбардировщиков и штурмовиков занимали первое место в печальном списке лётных потерь, причём с большим отрывом. Потому что проклятые «мессера», атакуя, старались первым делом нейтрализовать стрелка, а уж потом взяться за самолёт. 
Так  что приговаривали нарушителей к таким полётам в особо серьёзных случаях, потому что это, в сущности, был приговор к смерти. Имелся, правда, у приговорённого и  шанс выжить в виде пулемёта ШКАС – «Шпитального крупнокалиберный, авиационный, скорострельный», но это уж как будешь воевать, тут уж кто кого – ты «мессера», или он тебя. Всё, словом, в твоих руках и глазомере. 
Потому и приговорил комдив замполита Мудрика к трём вылетам на «Иле», что хотел, чтобы тот на собственной шкуре почувствовал, что за кровавый труд  творят совсем юные ребята, одного из которых  замполит собирался подвести под исключение из партии, то есть, в сущности, под моральную, а может и физическую, смерть.

Чтобы закончить эту историю, скажу, что капитан Мудрик выжил. Но во втором полёте в схватке с «мессершмиттом» победил последний – перерубил стрелку левую руку. Но тот, даже с висящей на сухожилиях кистью, смог управиться со ШКАСом одной рукой, отогнал немца и только потом потерял сознание. Доказав тем самым, что нет на земле силы, которая сломила бы русскую силу, как справедливо написал когда-то великий Гоголь… 

… Порученец выдернул майора Пименови из  десятого сна, он едва проснулся и смотрел на  Деева заспанными глазами, как бы вопрошая, какого лешего командиру не спится по ночам. Узнав же, какого, сказал:

- Что-то я такое слышал, кто-то из ребят…

- Приснилось тебе, - с насмешкой сказал Деев, - не от кого тебе было слышать о переправе,  наши не в курсе. – Он помолчал, что-то прикидывая, и, наконец, сказал:

- Светает в четыре,  значит, подъём в три-ноль-ноль. Через два с половиной часа - уточнил Деев, посмотрев на часы.  - Так что  лети, дорогой, по головам ходи, но разведай, что и сколько. Хотя тебя учить – только портить, - вспомнил он  чей-то афоризм и опять усмехнулся. 

- Да немчура  в три часа спит ещё, небось, - угрюмо сказал майор, - позже надо лететь, часов так в девять. 

- В этом весь цимес, - Деев разгладил карту, - батальонная разведка «языка» притащила, так он утчерждает, что немцы действуют по ночам, чтобы никто не догадался, а на день понтоны убирают, скорее всего – просто топят. Так что давай аллюр – три креста, самолёты  будут готовы, действуй.

- Ведомым, конечно, Маленьких? – спросил Пименов, вставая.

- Конечно, Маленьких, - кивнул головой подполковник. – А в сопровождении – Сайгак с Кольцовым, вон они идут.  Да не вздумай  штурмовать переправу! Это приказ, - напустил комполка страху, - ваши разведданные дороже разгромленной переправы. Тем более что  штурмовать их будет кому, «Илы» моторы греют, - добавил он напоследок.    
- Сопровождаете майора, -  обернулся комполка к вошедшему Сагайдачному, -   его задача - разведать немецкую переправу, а ваша – уберечь его. Охрана там,   имейте в виду, серьёзная, наверняка в наличии и зенитки, и «мессера», так что возможно всё. Но в драку разрешаю ввязываться, только защищая майора Пименова. Это тоже приказ, - добавил он. Прошу к столу, -  Деев сделал приглашающий жест и указал на расстеленную карту-двухвёрстку. – Где-то здесь, - он очертил на карте район разведки, - так что поспешите. Вас, конечно, засекут службы наболюдения, так что линию фронта пересекаете севернее, - он снова сделал пометку на карте и добавил:

– Чтобы немцев запутать. Хоть и примитив, но всё же. Вернитесь целыми, ребята, - не по-уставному добавил он.

- Я звено возьму, - сказал Сагайдачный, делая пометки на своей карте, - четвёркой сподручнее, мало ли что. Ведомым возьму Кольцова, а ещё пойдут Черных и Лобач. Нужно же будет вскрыть, как немцы переправу охраняют, а Пименову под «эрликоны» соваться нельзя. 
- Разведка шестёркой – многовато, конечно, - заметил Деев, - да и спят твои орлы, а это лишняя задержка, -  он озабоченно поскрёб небритый подбородок. - Но ты, пожалуй, прав, задача непростая, четвёрка твоя – в самый раз, так что утверждаю. Лобач не оплошает? 

- Не оплошает, - уверенно сказал капитан, - цепкий хлопчик, точно я в молодости.

- Тоже мне старик нашёлся, - хмыкнул Деев, - ну, тебе виднее. С Богом. Старший – майор Сагайдачный, - он   пожал всем руки, и лётчики, козырнув и дружно развернувшись через левое плечо, вышли.
- Ну, с Богом, -  повторил майор, перекрестив закрывшуюся дверь, - сохрани их, Господи.

С мнением коммунистической парии большевиков, что Бога нет,  майор Деев,  будучи коммунистом, конечно, не спорил, руководствуясь соображением  «им с бугра виднее». Но никуда не денешь материнское благословение и крестик, зашитый в гимнастёрку, никуда не денешь деда и прадеда, клавших поклоны перед иконой Николая Чудотворца. Никуда не денешь эту память. Потому что вытрави её, и вместе с ней убудет и частица тебя, исчезнет нечто, какая-то запретная, тайная твоя частичка, может быть, душа. А без души как жить?

Первый раз эти думки посетили Деева в Китае, когда они перелетали с одного аэродрома на другой. Маршрут шёл через горную страну – чего-чего, а гор в Китае – пропасть.

Они, похоже, сбились с пути, кончался бензин, а под крылом скользила всё та же проклятая, заснеженная мешанина хребтов, и конца ей не было видно. Выбора у них не было, только лететь, пока не рухнешь на эти хребты и навеки захлопнешь дверь в свою земную жизнь. 

Именно тагда в голову лейтенанта Деева пришли коленопреклоненные бородатые деды, его предки, и икона – с потемневшего от старости лика в блескучем золотом  обрамлении смотрели на мир ясные и строгие глаза святого – того самого Николая Чудотворца, которым покойная бабка пугала малолетнего внучка. Внучок её, конечно, слушался и на время переставал бедокурить, но потом всё начиналось снова – куда было девать пацанячью удаль? К тому же, в глубине детской души поселилась и жила неистребимая вера в то, что святой с такими глазами, как на иконе, никогда и никого не наказывает. А спасает и бережёт.

Может, совпадение, а может, и правда услышал святой Николай робкую мольбу о спасении, которую простирали к нему восемь парящих над землёй не таких уж и грешных человеческих душ (не успели пока нагрешить). Да только впереди, за горными хребтами, как вспышка, открылась вдруг зелёная долина, такая зелёная, какой никогда не бывает на родине, в России, и общий вздох облегчения неслышно пронёсся над землёй. Ибо то было спасение, даже если и придётся идти на вынужденную и садиться на эту зелёную равнину.

Вот с тех пор и жила в его душе память о том, что в какой бы тяжкой ситуации ни оказывается человек, у него всегда есть, на кого надеяться: Николай Чудотворец видит из небесной своей обители каждого из нас и приходит на помощь в погибельную минуту. 

     …Вылетела шестёрка Сагайдачного с небольшой задержкой – ожидали Лобача и Черных, которых выдернули из самого сладкого утреннего сна, и они явились на стоянку заспанные и угрюмые.

-  Задача – охранаять майора Пименова, который летит на разведку немецкой переправы. Так что просыпайтесь пулей, -  комэск оглядел заспанные физиономии подчинённых. - Умыться хоть успели?

- Успеешь тут, - проворчал Лобач, - с вечера нельзя было сказать? 
- По самолётам! – не отвечая на Пашину подначку, приказал капитан,  благостная земная их жизнь кончилась, заревели моторы, и шестёрка «Лавочкиных» ушла в утреннее небо.   

Наверху было совсем светло, солнце уже вылезло из-за горизонта, но земля под крылом ещё таилась в  сером мороке. 

Линию фронта, которую  разведчики определили по вспышкам сигнальных ракет,  они пересекли без проблем, и через пятнадцать минут были в требуемом квадрате. Рассвело, и в свете низкого солнца стала отчётливо видна вереница машин, пересекавшая водную гладь по понтонному мосту. Хранить радиомолчание стало бессмысленно, и сквозь хрипы рации дётчики услышали голос Пименова.

- Иду на цель, - прохрипел он чуть слышно, - вы пока покрутитесь по периметру, посмотрите зенитки. Лёха, ты с ними, - приказал он ведомому, - двоим тут делать нечего, обойдусь. 

Первый заход на переправу майор сделал на высоте пятидесяти метров – на этой высоте он имел возможность рассмотреть всю картину и не попасть под огонь средств ПВО, которые тоже научились кое-чему у русских, в частности – разгильдяйству. И первый пролёт разведчика над охраняемым объектом они прозевали. А майор, сориентировавшись на местности, уяснил картину и перешёл в набор высоты – для качественного фотографирования объекта ему нужно было подняться на пятьсот метров. Где и поджидали его смертельные  подарки от немецких «эрликонов»  и зениток – что-что, а уж пристрелять этот горизонт они успели. 

Майор лёг на боевой курс, и с земли потянулись к нему щупальца врага – серебристые цепочки «эрликонов» и дымные полосы зенитных снарядов.  
Он был прекрасной мишенью, потому что фотографирование наземного объекта предполагало  полёт строго по прямой линии, без противозенитного манёвра, скольжения и смены высоты. Иначе получатся не фотографии, а размытый намёк на объект. 

И воздушные разведчики отличались от просто лётчиков именно умением, забыв об опасности, выдерживать боевой курс, идя сквозь разрывы и не обращая внимания на вздрагивание семолёта при попадании в него пуль и снарядных осколков.

Пятёрка Сагайдачного тем временем закладывала виражи вокруг переправы вне зоны обстрела, и Сагайдачный, видя, как трудно приходится Пименову, после очередного виража бросил в эфир:

- Атакуем батареи! Паша правую верхнюю, Рыжий – левую, я с Кольцом – правую нижнюю. Лёха, паси нас сверху! Понеслась!

Они разошлись веером, каждый на свою цель, и на позициях зенитчиков почти одновременно полыхнули разрывы  бомб и полетели в воздух какие-то ошмётки – бомбить наземные цели ребята научились.

- Сайгак, твою мать! – прохрипела рация голосом Пименова, - приказ нарушаешь! – Он имел в виду приказ комполка не штурмовать немецкие позиции, - но всё равно спасибо!

- Чего там, - машинально ответил Сагайдачный, - заканчивай уже, пора домой, пока «мессера» не проснулись. 

- Я подбит, ухожу! – прозвучал в наушниках голос Рыжего, и Сагайдачный увидел на фоне низких светлых облаков чёрный хвост дыма за подбитым «Лавочкиным» - то уходил на восток Толя Черных. Которого достали-таки  снаряды одной из немецких батарей.

- Поэт, за ним! – приказал майор Кольцову и добавил для Маленьких:

     - Лёха, мы пасём Пимена. Пимен, завязывай, пока не ссадили! – прокричал он уже майору, делавшему третий заход на переправу.

- Всё-всё-всё! – откликнулся тот, боевым разворотом присоединяясь к паре Сагайдачного, и тройка взяла курс домой.

Поняв, что Пименов почти в безопасности и вспомнив о подбитом Рыжем, майор спросил, обращаясь к нему в надежде, что он услышит:

- Толя, ты живой?

- Живой, командир, но, похоже, вынужденная, трясусь, как в падучей. 

Движок, видать, зацепило. Лес  перескочу и буду садиться!

- Ты где? Дай ориентир! – снова спросил он Рыжего, - чтоб я не промахнулся.

- Ориентир – справа на бугре ветряк, за ним луг. Там, може, и сяду.

- Понял, Толян, держись, мы на подходе. 

Ветряк они увидели сразу – он стоял на бугре, промахнуться было невозможно, и чуть дальше за ним – лежавший на земле «Лавочкин» – Рыжий, в соответствии с инструкцией,  сел на живот. Сам он стоял у самолёта, махая шлемофоном. А над ним, метрах в пятнадцати  от земли, нарезал круги Кольцов.

- Лёха, сажучь, прикройте, если что, -  сказал Сагайдачный своим, мгновенно приняв решение, и отдал ручку от себя. 

Решение пришло как бы само по себе, он учёл всё: и то, что оставлять на немецкой территории своего лётчика он не имеет права, и то, что у Черныха нет шансов избежать пленения – с высоты он видел, что в направлении севшего самолёта уже пылит по дороге немецкий грузовик. И то, что луг, пожалуй, пригоден для посадки на колёса – трава, его покрывавшая, была однородного яркозелёного цвета, значит, ям и колдобин там не было. Лишь в конце луга, там, где начинался лес, темнела на земле тёмная прогалина – наверняка  какая-то яма. Но он туда не собирался катиться, ему хватало бы и того пространства, которое было окрашено в ровный травяной цвет – это  вапитан понял на уровне интуиции. Потому и не раздумывал, отдавая ручку от себя и убавляя газ, чтобы буквально притереться к подранку.

- Паша, долбани по грузовику! – приказал он Лобачу и пошёл на посадку. 

Всё вышло, как надо: он остановился буквально  в нескольких метрах от Черныха, энергично замахал ему рукой. Толя, поняв замысел командира, побежал к нему быстро, как только мог, - ему сильно мешал бивший по ногам парашют.

- Зонтик бросай! – закричал ему майор, перекрывая грохот двигателя, но старлей не отреагировал, и Сайгак подумал, что он, пожалуй, прав: попадись они «мессершмиттам», и Толе придётся спасаться с парашютом. – Давай справа, - он указал Черных на правую консоль, потому что сектор газа был слева, и заберись Черных в кабину истребителя слева, он бы перекрыл доступ к рычагу. 

Толя  вскарабкался на центроплан, левую ногу закинул в кабину, уселся на  бортик, головой подался к приборной доске и вцепился руками в  переплёт фонаря – не бог весть, какая надёжная получилась конструкция, но  другого варианта не было.

- Держись, Рыжий! – прокричал Сагайдачный, - ну, с Богом, - сказал он и двинул вперёд сектор газа.

Расчёт оказался верным,  луга  хватило, чтобы взлететь,  через минуту они оторвались от земли и  стали медленно набирать высоту. Маленьких с Кольцовым встали по бокам их спарки и скалили зубы в тревожных улыбках: налети сейчас «мессера», и выкрутится будет сложно. Если вообще возможно: самолёт Сагайдачного был совершенно беззащитной мишенью, немецкие асы такие мишени очень любили. 

Летели на бреющем, надеясь, что,  появись немцы, они не заметят «Лавочкиных» на фоне пёстрой земли – на самолёты наконец-то была нанесена камуфляжная раскраска. 

На этот раз она их не спасла – появившаяся встречным курсом шестёрка «мессершмиттов», хорошо видимая на фоне светлых облаков, прошла мимо, но тут же сделала боевой разворот и, спикировав, пошла вдогонку.

- Форсаж! – приказал Сагайдачный, понимая, что шансов оторваться от немцев на форсаже у них хоть и мало, но они есть, и наша пятёрка, резко увеличив скорость, рванула вперёд. 

- Лёха, паси «мессеров»! В случае достанут, принимайте бой парой, старший ты, Пимен и Кольцо - со мной! -  выпалил Сагайдачный, понимая, что без прикрытия его собьют с первого захода, и надеясь, что ребята смогут связать боем шестёрку немцев и не пропустят к их  тройке. Но немцы попались опытные: их четвёрка продолжала  преследовать наших, а пара пошла в набор высоты, чтобы, спикирвав,  увеличить скорость и достать-таки беглецов. И в этот миг случилось чудо: в наушниках сквозь хрип и треск прозвучал голос, который Сагайдачный узнал бы из тысячи из-за московского аканья – то был Серёга Рогов собственной персоной.

- Сайга, спокуха! – прокричал он, - «мессеров» отсекаю! Ах вы суки! – это той немецкой паре, которая забралась наверх, - ну, держись, сволота!

И пара наших, выскочив из облаков, оказалась в хвосте вышедших из пике «мессершмиттов», которым мгновенно стало не до Сагайдачного с Пименовым. Потому что вслед за первой нашей парой из облаков  вывалилась ещё шестёрка – вся вторая эскадрилья, так вовремя пришедшая на выручку группе Сагайдачного.

…Садился майор поперёк полосы, благо никаких сюрпризов в аэродромной траве не было. При посадке Толя Черных крепко приложился о стойку кабины, и выросший на его лбу рог был  единственнаой травмой вылета. Все остальные сели, как положено, и после заруливания на стоянки  бегом направились к «Лавочкину» Сагайдачного,  вокруг которого собрался весь аэродромный люд. Толя Черных, стоя на крыле, смущенно улыбался, а  Сагайдачный, вытирая платком мокрое лицо, шарил глазами в толпе, выискивая инженера полка, к которому у него был один вопрос. И вопрос этот был из разряда паскудных.

- Ну что,  Андрей Константинович, - сказал он,  увидев инженера, - жечь придётся машину. Так жалко, новая ведь совсем.

- Рогов знает, - капитан   Субботина  сморщился, как от зубной боли. – Жалко, конечно, да ведь немчура за «Лавочкиным» охотится,  так что  наш для них – просто подарок. Вытащить не сможем, так что надо жечь. Да Рогов уже, наверное, всё сделал. Да вот он, -  Субботин посмотрел на небо за спиной Сагайдачного – там  делала коробочку восьмёрка «Лавочкиных».

Рогов  появился злой и без перехода  напал на инженера:

- Твоя идея была сжечь машину Толяна? Твоя, твоя, не отпирайся. Вот спасибо за такие задания! Нельзя было по-другому?

- Ты что, первый  день на войне? – спросил Субботин, - не знаешь,  как немцы за новыми машинами охотятся?

- Да знаю я! - отмахнулся Рогов, - но там до передка пять киломатров, можно было, наверное, вытащить «лавку»!

- И положить при этом несчётно народу! – зло ответил инженер, - аполитично рассуждаете, товарищ капитан! Пошли на КП, батя рассудит.

На командном пункте стоял гвалт – в воздухе были две эскадрильи, связь с ними постоянно прерывалась, и  майор Деев, координировавший их действия, сорвал голос, пытаясь держать обстановку под контролем. Никакого контроля, конечно, не получалось: докричавшись до комэска-три, майора Гомулко,  Деев спросил, почему тот не отвечает, на что получил лаконичный ответ:

- Дерусь.

Затем связь опять пропала, и  Пменов решил воспользоваться паузой и доложить о выполнении задания.

- Потом! – махнул на  него рукой комполка, - видишь, что тут. Все целы? – без паузы  спросил он, - и ладно. Результаты изложи на бумаге, пока я занят. Свободны!

- Что за день сегодня! – с досадой сказал Рогов, когда они вышли из палатки КП, - передышка, видать, кончилась и скоро опять начнётся, раз такой дурдом стоит. Которое наступление переживаю, -  пожаловался он Сагайдачному, - и всегда одно и то же: генштаб накрутит хвоста армии, армия – дивизии и пошло-поехало. А всё замыкается на нас, потому что ниже «хвостов» нету. Некому, понимаешь, дальше крутить, потому что нечего. 

- Вот сейчас аполитично рассуждаете вы, товарищ капитан, - усмехнулся Сагайдачный, - хвосты какие-то...

- С хвостами позже, - взял инициативу на себя инженер, -  ты сжёг машину, или как? Зубы заговаривать мы все мастера.

- Да сжёг я, сжёг, - с досадой ответил капитан, - взорвался он, бедолага, нечего будет немцам изучать.

- Ладно, Серёга, без грязи, -  Субботин тяжело вздохнул. – Что я, не понимаю? Ждёшь его, ждёшь, а потом собственными руками взрываешь. Тяжело, конечно, потеряй мы «Лавочкина» в бою, было бы легче. Ладно, Серый, воюем дальше.

С тем они разошлись, каждый пошёл писать докладные на имя комполка, отчитываться о проделанной работе, кровавой работе войны.

                    Сержант  Мурашко. Первые вопросы
Вылет был рядовым, если можно применить это  слово к работе истребителей в битве за Тамань. Воздушная рубка над Мысхако  по своей ожесточённости не уступала, а в отдельные моменты превосходила Сталинград. Задачи у нашей авиации и люфтваффе были диаметрально противоположными: мы стремились захватить превосходство в воздухе, а немцы – его удержать.  
Эскадрилья Сагайдачного сопровождала бомбардировщиков, у которых было задание разнести в пух и прах скопление составов с военной техникой на железнодорожном узле Киевская. Деевцы, конечно, нарушали приказ Верховного, предписывавший истребителям борьбу с «Юнкерсами», а бомбардировщикам при вылетах - опору на собственные силы. Но случай был особый, и командование сознательно пошло на это нарушение, уж больно много немецких эшелонов скопилось на узле.
Тактика истребителей по прикрытию бомбардировщиков была отработана, не раз  проверена в боях, и особого беспокойства Сгайдачный не испытывал. Предстояло образовать два круга – на высоте входа бомберов в пикирование и на высоте их выхода. И гонять «мессеров», появись они  в пределах досягаемости. А чтобы «мессерам» неповадно было атаковать сверху, над полем боя и выше всех барражировала четверка наших под командованием заместителя Сагайдачного старшего лейтенанта Кожина – то самое эшелонирование по высоте, которое так настырно рекомендовало с недавних пор высшее командование. 

Словом, все как всегда, и ничего не предвещало чего-то из ряда вон.  Но «вдругов» на войне всегда хоть отбавляй, и именно  такой «вдруг»  поджидал комэска на одном из виражей. 

Есть люди,  отличающиеся необычайной остротой зрения. Они раньше и дальше других замечают предметы, видят их четче и яснее и удивляются, как другие не замечают того, что очевидно. В авиации этих уникумов берегут, как зеницу ока, и стараются заполучить всеми правдами и неправдами. 

Имелся такой уникум и в эскадрилье капитана Сагайдачного – старший лейтенант Лёня Маленьких. Сагайдачный и сам был глазаст, но когда он познакомился с качествами Лёни, то при всех назначил Маленьких главным дозорным. Шутка, конечно, но  старлей с тех пор стал неким сторожевым псом, унюхивавшим противника на не доступном другим расстоянии. Радиопозывной у Лени был «шмель», но, конечно,  куда как чаще в эфире звучал другой его позывной – Лёха.

- «Сайгак», я «шмель», - раздался Лёнин голос в наушниках комэска на одном из виражей, - от солнца – четыре «худых». 
Это значило, что Маленьких, несмотря на слепящий свет, углядел четырёх «мессершмиттов», готовых свалиться на наших бомбардировщиков.  «Мессеров» следовало немедленно атаковать, иначе пронесутся на огромной скорости сквозь строй наших, кого-нибудь свалят и тут же уйдут, не принимая бой, – тактика немецких «охотников» была хорошо известна.  

- Лёха  на месте, «Клен» за мной! – приказал Сагайдачный ведомому  и, поставив своего  «Лавочкина»   почти вертикально, полез на солнце. Сквозь прижмуренные веки он увидел силуэты двух «мессеров», уже  вошедших в пике. Прикинул точку, где их можно было подловить, он свалил машину на левое крыло и широким виражом пошел к этой точке, вертя головой и следя за падающими с огромной скоростью «мессершмиттами». Они снизились и выскочили, наконец, из слепящего ореола, направляясь к месту выхода бомбардировщиков из пикирования, но до того их курс пересекался с курсом Сагайдачного – он  верно построил линию атаки и  метров со ста открыл огонь. 
Капитан не ставил  себе задачи свалить немца, ему надо было отвлекающим заградительным огнем пресечь атаку и уберечь бомберов, но беда и удача ходят на войне в обнимку: ведущий «мессер» налез на  дымную трассу двух капитанских пушек и в мгновенье ока разлетелся на куски. Судя по огненному облаку  на месте «мессершмитта», снаряд попал в бензобак, и   «мессер» взорвался, разметав по воздуху то, что еще миг назад было суперсовременным истребителем.

Сагайдачный, отвернув от огненного  шара вправо, боевым разворотом через полупетлю хотел вернуться на исходную, к бомбардировщикам, но в это мгновенье раздался хряск плексигласа, и какое-то дуновение жестко прошлось по лицу. А поперек его курса и чуть выше пронеслись два силуэта, которые капитан толком не рассмотрел, но понял, что его атаковала оставшаяся на солнце пара «мессеров». Рванув ручку на себя и утопив педаль влево, Сагайдачный ринулся следом, но  немцев простыл  и след – уйдя со снижением вправо, они не стали атаковать бомбардировщиков, а попросту смылись, посчитав, очевидно, свою задачу на данный полет выполненной.       

И только тут капитан вспомнил о «Клене», ведомом Мурашко, который должен был прикрывать его от атак  с задней полусферы. Он повертел головой, осматривая воздух, но ведомого не обнаружил. Подивившись на такие обстоятельства, он вызвал «Клена» по рации, но результат был тот же: Мурашко не откликнулся. Зато откликнулся Леня Маленьких, который сказал, что командира видит, и пусть командир берет курс на тринадцать ноль-ноль, то есть, на юго-юго-восток: пока он гонял немчуру, «большие» отработали и пошлепали домой, и они, истребители, в полном составе их пасут.  
- А «Клена» нету, - добавил Леня в заключение, - а куда делся, мы не видели.

«Ладно, - с досадой подумал Сагайдачный, ложась на предложенный курс и всматриваясь в пространство впереди в надежде засечь своих, - разберемся».
 Своих он нагнал перед самым аэродромом бомбардировщиков. Повертевшись над полем, пока «пешки» сели, эскадрилья покачала крыльями и пошла домой, лёту им оставалось  десять минут. Все эти минуты Сагайдачный с досадой думал о том, что Мурашко добавил еще один фактик в копилку своих полупредательств: в его летной работе уже имел место ряд случаев, которые впрямую не подпадали под понятие «трусость», но вызывали подозрения, что это была именно она. 
Летчики эскадрильи относились к Мурашко настороженно. Вроде бы  сержант делал все как надо, но в его  манерах присутствовало нечто, мешавшее признать его своим. 

- Какой-то зазор существует, - сказал Сагайдачному старший лейтенант Анисимов, один из командиров звеньев.

- Какой зазор? – недоуменно спросил Сагайдачный, - ты о чем? 
- Как бы зазор, - пояснил Анисимов, - между его словом и делом. Говорит красиво, а на деле…

- Есть факты? – вцепился в него комэск.

- Прямых нет, – ответил старлей с досадой: разговор ему не нравился, получалось, что он занимается доносительством.

- Нет уж, начал – заканчивай, - резко сказал Сагайдачный, и Анисимов, махнув рукой, сказал:

- Ну, хотя бы история с Шариком. Все отказались, а он согласился. Хорошо, ребята его  настращали, а так бы кончил Шарика. 

Эта история действительно переполошила весь полк. Заместитель командира по строевой майор Мороз приказал убить общего любимца Шарика, который  гавкал на трех человек в полку – самого Мороза, старшину Комаровского из  БАО да на одного из местных, трудившегося конюхом. 
Где Шарик прищучил майора Мороза, осталось тайной, но майор при виде собаки только что в падучей не бился - так возненавидел безвинное существо. И в отсутствие командира полка – тот улетел на день в дивизию – приказал Шарика ликвидировать. И приказал не кому-нибудь, а комэску-два капитану Рогову, с которым у майора была давняя, еще с мирной жизни, любовь. 
Капитан Рогов, и по молодости не прогибавшийся ни перед кем, послал Мороза по всем известным в России адресам и обещал накатать на него телегу в политотдел дивизии «за зверство». Майор, будучи трусоват, от Рогова отстал, но идею не бросил и прицепился с ней к Мурашко, чувствуя в нем, очевидно, родственную душу.  И Мурашко согласился, и уж было повел бедолагу Шарика в заросли чертополоха на краю летного поля.  

Тарарам подняли столовские девчата: растрепанная Муся примчалась к Сагайдачному, как к другу командира полка, и чуть не плача, закричала, что душегуба надо поймать и  посадить в погреб. Капитан, с трудом поняв, что случилось, бросился в лопухи и буквально за руку ухватил Мурашко, который уже занес над Шариком немецкий тесак – бедолага крутил хвостом, думая, что с ним играют. 

- Тебе, сволочь, смертей мало? – зарычал Сагайдачный на хлопавшего глазами сержанта, - не нюхал еще крови? 

- Так ведь они приказали, - лопотал Мурашко, по-настоящему испугавшись, - велели, чтоб никто…

- С ними мы разберемся, - с сожалением глядя на дурака, ответил, успокаиваясь, капитан, - а ты, если хочешь жить в полку, мозгами работай. Что можно, а что нельзя, - добавил он, отбирая у несостоявшегося душегуба тесак. – Где взял?

- Так они и  дали, - ответил Мурашко, и капитан, хоть и смотрел на него  пристально, так и не понял, кто перед ним, – тупая деревенщина, или законспирированный карьерист. Впрочем, такого слова тогда еще не было, и подумал он привычное: «хитрожопый ловчила».

…Именно этот случай и напомнил  Анисимов, и капитан, не найдя, что ответить, махнул рукой и сказал:

- Ладно, свободен. Сам решу. 

И решил: когда все до единого командиры звеньев отказались взять Мурашко ведомым, его взял Сагайдачный, чему, вообще-то говоря, никто не удивился. Потому что к капитанскому стилю руководства привыкли и считали, что так и должно быть. Может, оно и должно так быть, но если принять во внимание, что от ведомого зависит жизнь ведущего, и очень  сильно зависит, то на поступок капитана можно было смотреть   по-иному и ценить его по другой шкале. 
А для   лейтенанта Мурашко настали варфоломеевские дни. 

Пользуясь мартовской передышкой в боях, они делали по пять-шесть учебных вылетов в день, и по вечерам на лейтенанта было страшно смотреть, его качало ветром. Столовские подавальщицы, знавшие Сагайдачного как человеколюбца, только головами качали, гадая, какой слепень укусил капитана, и за что он взъелся на симпатичного парня. Но Муся, их коноводша, загадочно помалкивала, только кивала головой – мол, знаем – не проболтаемся. А какой этот Мурашко симпатичный…. Так душегубы тоже бывают симпатичные, как бы говорило ее молчание. И девчата угомонились, лишь накладывали в тарелки лейтенанта паек  сверх всякой меры, но тарелки все чаще оставались нетронутыми, а лейтенант уползал из столовой на полусогнутых и сразу  валился спать. Чтобы завтра с рассветом влезть в кабину  ЛаГГа  и снова крутить в воздухе «бочки», «петли» да иммельманы с ранверсманами… 

Учил его Сагайдачный всему: высшему пилотажу, стрельбе по мишеням, слетанности пары, премудростям воздушного боя, построению линии атаки – как правильно выйти на цель и рассчитать упреждение. Тому, что левый вираж быстрее правого…. Словом, всем премудростям летного мастерства, которыми он, Сагайдачный,  овладевал самостоятельно, в небесных сражениях, и за которые было заплачено большой кровью. 

Мурашко оказался способным учеником, к тому же, обладая хорошими физическими данными,  легко переносил перегрузки, достаточно споро постигал тонкости мастерства и летал все лучше – капитан-наставник видел это зорким глазом воздушного бойца. И радовался за подчиненного, зная, однако, что учеба учебой, но все покажут бои: в их мирных полетах и небесных выкрутасах отсутствовал единственный и всё определяющий фактор  войны – ежесекундная угроза смерти. Угрозу эту нужно будет приручить и забыть, потому что летающий с оглядкой на неё истребитель – верный кандидат на тот свет. Мало того, он, если будет бояться смерти, утянет с собой и других. 
Нехитрая эта философия сидела в Сагайдачном от века, он с ней жил, веровал в нее непоколебимо и воевал, очертя голову. Поэтому, может, пока и  уцелел. В то время как его товарищи, почти все, с кем начинал войну, давно растаяли в небесных высях, и нет их следа на измученной земле. 

- Нормально, - сказал он Мурашко после очередного учебного боя, в котором тот хоть и не победил ведущего, но трепку ему задал приличную, - будешь жить. 

И, помедлив, предупредил:

- Нос не задирай. Воздушный бой покажет, какой ты летчик.  Но для месяца подготовки нормально. Так и летай.

…- Да что ж это такое выходит!? – ярился комэск-два Рогов, только что посадивший эскадрилью и явившийся на КП  с докладом. – Немчура только нас увидела – высыпала бомбы своим на голову и смылась! Это  работа?  
- Почему не догнал? – спросил Деев, отрываясь от рации – на задании был Сагайдачный, и он, судя по мату в наушниках, вел тяжелый бой с «мессерами» или «Фокке-Вульфами». 

- Какое – догнал, товарищ майор! – снова взвился Рогов, еще не остывший от полета. – Да они на нашу территорию и не заходили, своих бомбанули и сразу ушли! Бояться стала немчура,  ясное дело. А вглубь, за линию фронта, мне смысла идти не было. 
- Ладно, не мешай, - махнул рукой комполка и снова взялся за микрофон – сейчас он был в небе, со своими дерущимися подчиненными, и отвлекаться на дела земные не хотел, как будто от него что-то зависело в небесной схватке.  

А Сагайдачный, вылетев в четвёртый раз, крутил в это время тяжелую карусель с  шестью «фоккерами», оттянув их на себя от штурмовиков, которых его эскадрилья прикрывала в полете. Вернее, крутил карусель не сам Сагайдачный, а одна из его четверок под командованием старшего лейтенанта Градова.  
Откуда взялись «фоккеры», наши не знали. Ходили, правда, слухи, что появилась на их участке фронта штурмовая эскадрилья, оснащенная «Фокке-Вульфами», но встречаться с ними  деевцам ещё не приходилось, и как с ними вести бой, было неясно.
 Наши «Илы» готовились работать по танковой колонне, которую обнаружил летчик соседнего полка Саня Покрышкин, чье имя уже гремело на всю Кубань. Как танковая колонна очутилась в опасной близости от наших позиций,  Деев точно не знал, слышал что-то про ночную схватку с танками на участке соседей, но подробностей не сообщалось, штаб лишь предупредил о танкоопасном направлении и приказал держать ухо востро. 

…«Фокке-Вульфов» заметил Леня Маленьких – они, судя по пыльным хвостам на аэродроме Тамани, только что взлетели и теперь направлялись  к нашей штурмовой армаде. 
- Сайгак,  на одиннадцать шестерка «фоккеров», - сквозь треск помех голос Лени звучал как будто издалека, - идут на Града.

Град, он же Градов, находился непосредственно над штурмовиками, ниже и  левее группы Сагайдачного, которая прикрывала  эскадрилью «Илов» сверху.

- Вижу, - ответил Сагайдачный, повернув голову  влево и увидев «фокке-вульфы». «Что-то не так у немцев, если в бой бросили штурмовиков», - подумал он, имея в виду «Фокке-Вульфов», которых до сих пор немцы использовали только для штурмовки наземных целей, но которые своими шестью огневыми точками были очень  опасны и для целей воздушных. И прокричал в микрофон: 
 - Град, тебе в лоб – шестерка «фокеров»! Выдвинься и прикрой «горбатых» спереди! Да поосторожнее там, «фоккер» - зверь серьёзный.
- Понял, командир, как-нибудь справимся! – ответил Градов, и его четверка, набирая скорость, обогнала Илов и оставляя за собой  конверсионные шлейфы, устремилась навстречу «фокке-вульфам». Зная, что Градов все сделает должным образом, и «фоккеры», будь они хоть трижды эксперты, штурмовиков не достанут, Сагайдачный сосредоточился на своей высоте. Думая, что вряд ли эта шестерка истребителей – всё, что немцы бросили на защиту танков, слишком мелко для ситуации, защищать собственные танки немцы будут неистово. Поэтому следовало ждать от противника новых пакостей и быть готовыми к ним, то есть, вертеть головами на триста шестьдесят градусов, чтобы не застали врасплох.  

И немцы действительно появились: четверка «мессеров» вывалилась из облака чуть выше и левее курса «Ла-пятых» Сагайдачного, тут же довернула на его группу и, полого спикировав, пошла в лоб. «Лавочкины» дружно задрали морды и тоже пошли навстречу противнику.
Повторимся: счастье и несчастье ходят на войне рука об руку, но тут опять повезло нашим: ведущий «мессершмитт» рос в прицеле комэска, как дождевая капля на стекле, и когда до цели оставалось метров двести, Сагайдачный хлестнул по немцу из  обоих стволов. И попал: пара пушечных снарядов впилась в мотор «мессера», разнеся его в клочья. Обрубок истребителя по инерции пролетел с полсотни метров, клюнул носом, нырнул под наши самолеты, и по пологой  траектории пошёл вниз. И в то же мгновенье второй немец разлетелся на куски – его достала очередь Градова, шедшего  слева и удачно довернувшего на «мессеров».

Оставшиеся немцы не стали изображать рыцарей и мстить за товарищей – они резко взяли ручки на себя и  полезли вверх, подставив животы под наши снаряды. Чем и воспользовался комэск: густая трасса его пушек  буквально нашпиговала брюхо ведомого «мессершмитта», и он, как бы налетев на невидимую стену, раскололся на части и ушел в последний полет к негостеприимной земле. 
Уцелевший немец, включив форсаж, увернулся от снарядов и, отчаянно дымя, с набором высоты нырнул в облако - преследовать его никто не стал, чтобы не рушить строй. «Лавочкины» дружно заложили небольшой левый вираж, выровнялись и бросились вдогонку за ушедшей вперед группой штурмовиков. 

- Порядок, - сказал Сагайдачный, увидев впереди «Илы», - они с пологого пикирования обрабатывали наземную цель – её заволокло плотной завесой дыма, сквозь которую иногда прорывались мощные сполохи огня – скорее всего, рвался танковый  боекомплект. 
- Порядок! – еще раз сказал капитан, оглядываясь назад. – А где Мурах? – спросил он у своих, не обнаружив  за собой ведомого. 

- Так он еще при сшибке с «мессерами» отвалил, - в голосе Маленьких слышалось удивление, - я думал, вы разрешили. 

- Как это я разрешил? – удивился и Сагайдачный, - ты бы слышал. Его что, подбили?

- Да вроде нет, я точно не видел, - ответил Леня сквозь хрип эфира и спросил у своего ведомого:

- Вася, ты не заметил?

Вася, у которого был только приёмник, покачал в ответ крыльями и отрицательно повертел головой – Лёня это увидел. 

- Марцынюк не видел, - доложил Маленьких Сагайдачному, - может, Муравья  ранили? «Мессера» все-таки по нас лупили.

- Ладно, не отвлекаться, - приказал Сагайдачный, - на земле разберемся. 

«Если струсил – расстреляю!», - капитан только что не скрипел зубами от нахлынувшей злобы: мыслимое ли дело -  беспричинно бросить ведущего, да еще командира эскадрильи, которого враг старается  срубить в первую очередь, чтобы нарушить взаимодействие группы. «Не в первый раз ведь», - подумал он, вспомнив прошлый случай, когда Мурашко бросил его на произвол судьбы, объяснив свой проступок забарахлившим мотором. - «Не пошла впрок наука».
…Мурашко встретил их на летном поле, как ни в чем не бывало. И капитана вновь поразило выражение его лица – то ли деревенский дурачок, то ли хитромудрый мерзавец. 
- Что опять? – спокойно спросил Сагайдачный, подходя. 

- Мотор засбоил, - на голубом глазу, как и прошлый раз, сказал Мурашко, но, наткнувшись на яростные глаза командира, поперхнулся и умолк. 

- Что с мотором? – повернулся к технику Сагайдачный. 

- Мотор в порядке, товарищ капитан, - ответил техник, явно волнуясь – ему не хотелось оказаться крайним, каковым делал его Мурашко. – Товарищ    сержант не облегчили  винт. Наверное, забыли - закончил он на паузе. 

- Не облегчили винт? – капитан испытующе смотрел на ведомого, поражаясь его  спокойствию.

- Облегчил, – ответил Мурашко, глядя в глаза капитану, - да вы сами посмотрите, как лопасти стоят. 

Сагайдачный невольно оглянулся на самолетный винт, но, спохватившись, сказал:

- Ты что, придуриваешься? Что я теперь, после твоей посадки, увижу? Ты их сто раз мог в это положение поставить, приземлившись. 

Он помолчал, о чем-то думая, и подытожил:

- Сам на твоей машине позже слетаю, посмотрю, что у тебя с мотором. Если врешь – смотри. Голову оторву. 

Но продолжалась фронтовая страда, тяжелейшая из всего, что пришлось уже перенести.  Двадцать шестого мая начался третий этап битвы за Кубань, дело доходило до тридцати-сорока воздушных сражений в день, летчики не вылезали из кабин, даже  обед подавальщицы приносили им  прямо на поле. Иногда бывало и так, что после  крайнего полета лётчика выносили из самолета на руках – после смертельной воздушной пляски у него не оставалось сил даже для того, чтобы перекинуть ногу через бортик кабины.

Так что разбирательство с Мурашко пришлось оставить до лучших времен. Которые могли и не настать, военная судьба, как известно,  – дева ветреная: сегодня милует, а завтра  зацелует до смерти. Но после того как Мурашко вторично бросил ведущего и снова сослался на неполадки с мотором, Сагайдачному стало ясно, что больше так продолжаться не может: драться с немцами, зная, что у тебя не закрыта спина, смертельно опасно. 

                                   Беременные поварихи
Командир  хозвзвода старшина Аникин сидел в своем закутке в здании бывшей школы и ожидал  сержанта  Спицыну,  комдива кухни, как ее называли полковые зубоскалы. Ту самую Мусю, которая несколько месяцев назад спасла жизнь полковому псу Шарику и морочила старшине голову по поводу Ирана.  

Повод для разговора со  Спицыной был  более чем серьезным: в течение года целых три её бойца объявили о беременности – что хочешь, то и делай, заменить некем, хоть самому становись к кухонным горшкам. 

Спицына почему-то опаздывала, и старшина  по мере того, как капали минуты, наливался злобой – иногда на него, как  на всякого доброго человека, находили короткие приступы начальственного ража. И тогда он обещал самому себе, что на этот раз не оставит, разберется по полной строгости и накажет всех. Муся, хорошо изучившая старшинские повадки, потому и опаздывала - надеялась, что Аникин перекипит и с беременностями все как-нибудь рассосется.

- Эт-то что же такое, товарищ старший сержант, - напустился Аникин на Мусю, не приглашая ее сесть, - боевая, понимаешь, обстановка, каждый штык на вес золота, а твои бойцы что ни день, то беременные?! А?

- Ладно тебе, Николаич, - сказала Муся устало, - чего теперь  кулаками махать. Случилось уже, давай думать, что делать. 

– И вот же загадка: парашютистки и пулеметчицы в полном, так сказать, ажуре, а твои залетают и залетают! Отцы-то хоть известны? - пропустив слова Муси мимо ушей, спросил старшина, продолжая бегать по каморке (под «парашютистками» и «пулеметчицами» он имел в виду парашютоукладчиц и оружейниц – так их называли во время войны во всех авиационных частях).
- Тоже мне загадка, - ответила, нисколько не смутившись, Муся, - от моих домом пахнет, вот и тянутся к ним пацаны. А от пулемётчиц какой дух, а? То-то же, - сказала она, увидев, что до старшины дошло. – Железом от них пахнет, войной, товарищ старшина, - все же уточнила Муся, опускаясь на гостевой табурет. - Молодость, Аникин, никуда не денешься, даже война не помеха. А отцы известны, очень даже хорошо известны, - в голосе Муси послышалась кровожадность, - никуда они, голуби, не денутся. Да и не хотят деваться, если честно, - она закурила «беломорину», выпустив дым в потолок. – Это нас с тобой и спасает. 
- Точно? – с надеждой спросил старшина, и в его тоне послышалось явное облегчение: одно дело отправлять на гражданку беременную одинокую девчонку, и совсем другое – мужнюю жену, муж которой защищает родину на фронтах Великой отечественной. - Значит, женим их, или чё?

- А то, - ответила Муся, - вот станет полегче, и закатим пир горой. Хоть так,… - в ее голосе послышались старшине  горькие бабьи слезы. 

- И что, всё уже обговорили, просватали, так сказать? – не обращая внимания на слезы, спросил Аникин. – А я почему не в курсе?
- Да куда тебе, Николаич, залётных сватать! У тебя и так забот хватает, - Муся усмехнулась, но как-то вкось, оставив у старшины стойкое подозрение, что таился в ее словах некий второй смысл. 

- Могу, значит, доложить командованию, что все по-хорошему, законно, так сказать? – спросил Аникин, который почти успокоился и не собирался никого казнить, потому что было, в сущности, и не за что.

- Можешь, старшина, можешь, - снова тонко улыбнулась Муся, - а уж когда узнаешь, кто один из отцов, вообще… - она повертела пальцами в воздухе, отыскивая подходящее слово, - опупеешь!
- Ну-ка, ну-ка, - насторожился Аникин, уловивший в словах Муси опасность.

- А капитан Сагайдачный, - провозгласила  Муся и посмотрела на Аникина с торжеством. 

- Елки ж моталки! – взвился старшина, - и когда только успевают, скажи, пожалуйста!

- Ну, дело нехитрое, успевают. Старым казачьим способом! – снова торжествовала Муся, глядя на стушевавшегося Аникина. – Не забыл еще, старшина?
В другой раз старшина выдал бы ей за подначки по первое число, но сейчас он промолчал, задумчиво уставившись в одну точку. 

- Вон оно что, - как бы самому себе сказал старшина, - а я голову ломаю…

Над чем  Аникин ломает голову,  осталось невыясненным, потому что он, неожиданно встав из-за стола, сказал:

- Ладно, сержант Спицына, в другой раз договорим, дела, извини. Так что свободна.

- Что, уже? – удивилась Муся, - а по душам поговорить про воспитание личного состава?

 - Шутишь? – прищурился старшина, - шути-шути. Вот посажу тебя на «губу», там будешь хихикать.

- Ой! Я не побледнела? – дурачась, Муся хлопнула себя по ляжкам и добавила:  

- А посади, посади, отец родной, хоть отосплюсь раз в году, -  она встала с табуретки и потянулась всем телом, так, что хрустнули кости – старшина даже вздрогнул от этого звука. – Мне иттить?
- Иди, холера б тебя взяла! – якобы в сердцах сказал старшина - было видно, что они играют  в начальника и подчиненного, и роли в этой игре давно прописаны и выучены наизусть. Было также понятно, что старшине не терпится выпроводить Мусю и остаться одному. – Нет на тебя, Муська, дрына порядочного, давно пора отлупить, -  добавил он, заканчивая разговор на жизнеутверждающей ноте. 

- Подожди, - остановил он Мусю, которая уже открыла дверь. – Кто, кроме тебя, знает о беременности?

- Здрасьте, Аникин, - глумливо протянула Муся, - да все и знают.

- Неужели сами проболтались? – удивился старшина.

- Да что там болтать, если всё  на виду, и все знают, что у Люськи с Капой и Томкой нет менстров три месяца как! Ты что, старшина, совсем заслужился, бедняжка? – Муся откровенно лыбилась на все свои тридцать два крепких зуба и не скрывала этого.

- Пошла вон, зараза! – старшина сделал вид, что собирается запустить в  Спицыну чернильницей, и Мусю сдуло попутным ветром. Её уход сопровождал рев моторов – это возвращалась из полета чья-то эскадрилья, заходя на посадку аккурат через крышу старшинской каптёрки.
                          Аникин-Крюков. Будни разведки
     Оставшись один, Аникин сел за стол и задумался. Услышав от  Муси  про капитана Сагайдачного,  старшина вспомнил недавнюю свою беседу с особистом Крюковым, и в голове сложилась некая  картинка. 
Инициатором беседы выступил старший лейтенант Крюков, – он вызвал старшину к себе, предварительно заставив его дожидаться в коридоре с полчаса.  
В особом отделе Аникин был впервые и, войдя,  испытал  некую робость перед плюгавым человечком с цепкими, быстрыми глазами – тот зыркнул на него из-за стола, продолжая с необыкновенной скоростью водить  пером по бумаге. 
Старшина Аникин был кадровым военным. Призвавшись в армию в тридцатом году, он, после трех лет службы, остался на сверхсрочную, потом еще и еще раз. Потом пришла война, и согласия старшины на очередной срок никто уже не спрашивал – он встал в колею боевых будней авиационного полка и тянул свою лямку хозяйственной работы с присущим сверхсрочникам упорством и умением. 
За десять с лишним лет армейской службы Аникин повидал многое, в том числе – большую кровь, в которую окунули армию бравые ребята-особисты, и  поэтому относился к ним если не со страхом, то с огромным опасением и подозрительностью.

Что понадобилось особисту от командира поварих, парашютисток и пулеметчиц, Аникин представить не мог, и эта неизвестность нервировала его больше, чем сама встреча: всякая неизвестность в армии, в которой, как известно, бал правит приказ, могла означать какие угодно невероятности, более того – пакости.

Он стоял у двери и покорно ждал, когда старлей закончит писать и обратится, наконец, к нему – что-что, а ждать Аникин умел. Крюков дописал бумагу, спрятал ее в ящик стола и без слов сделал Аникину ручкой – указал на стул напротив себя. Старшина неторопливо сел, взглянул на старлея и вдруг немотивированно успокоился: за десять армейских лет он стал великим психологом и физиономистом и мгновенно понял, что на этот раз не по его душу, беседа будет о чём-то или ком-то другом.

Так оно и оказалось: старлей, будучи много моложе Аникина, мнил себя, тем не менее, людоведом и смотрел на сидевшего перед ним человечка с равнодушием отобедавшего льва. Но. Имея за спиной теорию, которой он набрался в специальных учебных заведениях, он не имел понятия о практике, то есть, о жизни, в той мере, в которой имел это понятие старшина Аникин. Так что битвы титанов не получилось, и старший лейтенант Крюков после беседы со старшиной сложил об Аникине мнение, как о деревенском простофиле, вербовать которого было себе дороже, потому что от  такого агента, думал особист,  вряд ли будет толк.  А получится, скорее всего, бестолочь: то ли старшина доверительно сообщит кому-нибудь по пьяни, что работает на особый отдел, то ли напутает что-нибудь в донесении, за что с него, Крюкова, начальство сдерет семь шкур.
Именно это впечатление и старался произвести на особиста хитрован Аникин, и это ему вполне удалось, так что вербовать Аникина в сексоты старлей не стал, поставив против его фамилии в своих святцах буквенное сочетание «б\н». 

Безнадега, одном словом. 

Что и требовалось доказать, сказал себе старшина, покинув гостеприимный кабинет и окончательно успокоившись. Но.

В голове старшины никак не складывалась картинка, чего, собственно, хотел от него особист. Потому что между вопросами, которые  тот задавал, не наблюдалось связи: а что вы скажете об этом или этом; часто ли заходит в расположение такой-то; что говорила сержант  Спицына по поводу убытия в запас по беременности рядовой Гаркалиной и так далее. Так, фрагменты, собирание бисера в некую картинку, которую старшина полностью не видел.
Звучало и имя капитана Сагайдачного, но это было уже совсем не в тему – где мы, и где капитан.
Оказалось, вон где! Без пяти минут папаша!
Старшина только казался простаком, на деле же  войсковая жизнь наложила на него свой отпечаток и выковала такие качества,  с которыми ему было не пропасть ни при каких обстоятельствах, ни в какой ситуации. Будучи сметливым от природы и хитрым задним умом, Аникин имел явную склонность к аналитическому мышлению, пусть и на уровне своего шестка, но все же.  И пораскинув умом, он пришел к выводу, что старлей Крюков роет, скорее всего, именно под Сагайдачного. Потому что подчиненные Аникина, все эти поварихи, подавальщицы, парашютистки и прочий контингент, не могли представлять для особиста никакого интереса, разве только по известной части, да и то вряд ли: Крюков не стал бы рисковать карьерой во имя удовлетворения плотских вожделений. 

Приняв на веру свою догадку, Аникин попробовал прикинуть, на кой ляд особисту понадобился комэск, но затем решил, что это не его ума дело, и думать об этом бросил. Решив все же иметь данный факт в виду и по возможности предупредить Сагайдачного об опасности – а то, что такие интересы особистов представляют опасность для каждого, кого они касаются, старшина был уверен абсолютно. 

Старший лейтенант Крюков тоже был разочарован встречей с Аникиным, на которого у особиста были виды: он действительно хотел его вербонуть. Исходил он при этом из простенького соображения: через столовую проходит весь личный состав вверенного ему подразделения, а с учетом фронтовых ста граммов, которые подчас превращались в хорошие пол-литра,  можно было рассчитывать на откровенные высказывания летного состава, который под градусом становился несдержан на язык и откровенен в суждениях. Каковые суждения довольно часто граничили с крамолой, за которую можно было и спросить. И соображение, что дальше фронта не пошлют, в авиации не работало, как, впрочем, и в любом другом роде войск.
Так что иметь при таких разговорах внимательные уши было бы для особого отдела вдвойне полезно, на что и рассчитывал Крюков, заводя песни сирены со старшиной Аникиным. 

Пел он, впрочем, недолго. Потому что наткнулся на такую тупость собеседника, что, грешным делом, удивился, как  этому остолопу доверили командовать людьми. Пусть даже и вчерашними школьницами, но все же: сидевший перед ним индивид смотрел на него подобострастно, хлопал совершенно пустыми глазами и нес такую ахинею, что старлей соскучился от неперспективности старшины через пару минут. 

- А как у вас с водочкой, товарищ Аникин? – спросил он старшину как бы между прочим и пожалел, что этот традиционный и обязательный в таких беседах вопрос вообще слетел с языка. Потому что тут-то и началось: старшина, вылупив глаза, принялся живописать, какими трезвенниками были его дед, отец, старшие братья, которых у старшины оказалось четверо, его мать и тетки, которые «представляете, товарищ старший лейтенант, от одного запаха проклятой в обморок падали!». 

«Знаем мы эти обмороки! – злобно думал Крюков, - допивались, небось, до положения риз, вот и падали!».
Как он сдержался и не вытурил старшину Аникина взашей, история умалчивает, но что было, то было: Крюков зубами скрежетал, слушая турусы на колесах, которые разводил старшина, и руки сами собой сжимались в маленькие кулачки. 

- Ну, ладно, ладно, товарищ Аникин, - сказал он, когда стало невмочь, - я вас не задерживаю. Приятно было, так сказать…

Что было приятно, он не закончил, а, подождав,  пока старшина закроет за собой дверь, со всего маху всадил в столешницу перьевую ручку-вставочку, сломав перо на три части. 

«Зараз-за! - прошипел старлей, размазывая по щеке брызнувшие с ручки чернила, - уродится же урод, ваш-шу мать!».

От великого до смешного оказался действительно один шаг. Но радоваться было нечему: описав полный вираж вокруг Сагайдачного, который с  недавних пор действительно интересовал особиста, Крюков оказался с пустыми руками, что лишь озлобило его в попытках найти крамолу в авиационном полку, и найти ее именно у командира  первой эскадрильи гвардии капитана Сагайдачного. 

                      Сагайдачный как объект разработки
Крюков хорошо  помнил, что  подогрело его интерес к Сагайдачному. Началось с того, что ему показалось знакомым лицо капитана, но это была первая ласточка. 

Однажды капитан,  вернувшись из полёта, крутнул над летным полем три «бочки». Что означало целых три сбитых немецких самолета, за которые капитана, в совокупности с предыдущими сбитыми, должны были представить к званию Героя Советского Союза.   
Получалось, что  этими тремя  сбитыми  Сагайдачный закрывал первичный счет к немцам, за который была положена Золотая звезда: в тот день в его лётную книжку начштаба полка записал шестнадцатую воздушную победу, а Героя давали за десять самолетов противника.
…Когда мокрый, как мышь,  Ванюша Сагайдачный вылез на крыло,  в толпе ликующих он заметил  и нейтральную рожу особиста,  который сверлил его прямо-таки рентгеновским взглядом. Иван на секунду убавил градус написанного на  лице счастья, но только на секунду: через мгновенье друзья стащили его с крыла и взялись  подбрасывать туда, откуда он только что вернулся, - в небо. И Ивану показалось, что полчаса назад, в бешеной круговерти боя, ему было легче, чем сейчас: там хозяином положения был он, а тут им играла в кошки-мышки ласковая, но все же грубая сила. 

- Ха-р-рош!, - лязгая зубами, молил капитан, и друзья, наконец, сжалились и поставили его на землю, продолжая тискать и мять от всего лётного сердца – пилотяги хорошо представляли, что такое воздушные победы, как они даются, и поэтому зависти у них не было.
Впрочем, не у всех. Старший лейтенант Крюков смотрел на буйную радость летчиков, и вдруг где-то  в потаённых задворках души шевельнулось простое соображение, что ему не дано испытать даже малой толики того, что испытывает сейчас этот мокрый и взъерошенный летчик. И такая лютая зависть пронзила его  естество, таким неистовым огнем загорелись глаза, что он поторопился выбраться из толпы и уйти прочь, чтобы ни одна живая душа не заметила, не поймала ту зависть, с которой он смотрел на резвившуюся толпу. 
Это было начало. 

Никаких зароков и клятв он себе не давал, но свержение кумиров, наблюдение за тем, как они ползают в ногах – и в переносном, и в прямом смысле слова – стало с некоторых пор его уделом. И он стремился к этому моменту собственного торжества, как не стремился никто из его соратников – среди них встречались, конечно, разные люди, но нельзя всех стричь под одну гребенку, среди особистов были настоящие мужики, которым многие и многие обязаны жизнью. Но не такой человек встретился на пути вольного стрелка Сагайдачного, что и не замедлило сказаться; правда, капитан еще долго не замечал,  что вокруг его персоны закружили черные вороны беды.

                                Мурашко на линии атаки
В начале сорок третьего года по летным истребительным частям гулял слух о том, как некий командир эскадрильи сбил собственного ведомого за то, что тот бросил его один на один с шестью «мессершмиттами». Из передряги комэск выпутался, более того – свалил двух немцев, но на аэродром вернулся  зеленым от  ярости и якобы тут же поднял ведомого в воздух и срубил его на глазах у всей части.

Что в этой истории была правда, что ложь, теперь уже сказать трудно, но один известный летчик клялся, что лично видел ту схватку; а комэска, по его словам,  отправили после неё в штрафники. 

Когда Сагайдачный услышал эту историю, он долго над ней размышлял, примерил, в конце концов, на себя и пришел к выводу, что никогда бы не смог свалить боевого товарища, с которым много чего пережито.

Но война, как известно, выделывает такие выкрутасы, перед  которыми меркнет всякая фантазия, и военная судьба вскоре предоставила капитану возможность примерить эту ситуацию на себя не теоретически, а самым что ни на есть практическим образом.   
Случилось вот что. 

Эскадрилья в полном составе вылетела на сопровождение восьмерки штурмовиков, у которых было задание доразведать и штурмонуть  железнодорожный узел, где перед этим было замечено скопление эшелонов – немцы, даже получив дрыном по зубам, всё ещё надеялись сбросить в море наш десант на Мысхако. 

После доразведки «Илам» следовало определиться с целями и уничтожить их, «действуя по обстоятельствам». 

Это «действовать по обстоятельствам» обозначало следующее: ввиду отсутствия данных авиаразведки, у командования не было конкретного плана работы штурмовиков, и последним следовало определяться на местности. Что было чревато неожиданностями и  всем  требовалось соблюдать крайнюю осмотрительность – и «Илам», и «Лавочкиным» сопровождения. 

Штурмовики шли строем «клин», истребители - «этажеркой»: группа сопровождения, основная группа и группа прикрытия с разницей по высоте в пятьсот метров.
Маху дала группа прикрытия – именно она прозевала пару немецких охотников, которые хоронились в облаках и дождались-таки своего момента. 

…Сагайдачный увидел, как две молнии, сверкнув на солнце плексиглассом кабин,  спикировали справа и вышли в хвост правофланговому «Илу», который, бедолага, опасности, судя по всему, не видел – мессера свалились ему на голову со стороны солнца. Группа капитана уже ничего не успевала, и он сделал единственное, что было возможно: врезал из всех стволов по немецким истребителям, надеясь их хотя бы испугать и сбить с линии атаки. Отчасти это ему удалось: мессера действительно шарахнулись от его трасс, по «Илу» не попали и ушли со снижением и разворотом вправо, чтобы затем набрать высоту и юркнуть в низкие облака.

Но то, что случилось дальше, было страшнее атаки мессеров: слева вырвался вперед его ведомый Мурашко  и,  набирая скорость, понесся в направлении все того же правофлангового «Ила», явно беря несчастный  штурмовик в прицел. 
Капитан слышал о таких помутнениях сознания – они случались у лётчиков от  перегрузок и множества других причин.  В состоянии  этих помутнений  лётчики нападали на свои же охраняемые самолёты и, случалось, сбивали. 

Для того чтобы выйти из оторопи, у капитана времени не было совсем, и он, поняв, что  сейчас произойдёт, довернул свой «Ла» влево, взял Мурашко в прицел: у него не осталось сомнений, что ведомый атакует именно «Ил», за который эскадрилья отвечала головой. Что уж случилось с психикой ведомого, почему он принял свой самолет за вражеский, разбираться было некогда, следовало действовать, и капитан действовал, как ему подсказывали инстинкты летчика-истребителя. 

- Мурах, стоять! – заорал капитан в микрофон, - атакуешь своего! 

Результат был нулевой, а судя по тому, что ведомый шел вперед строго по прямой, он лег на боевой курс, ловя в прицел бедолагу «Ила».

Повторю еще раз: в воздушном бою решения принимает не голова, а спинной мозг,  инстинкты и навыки, которые в летчика вбила война. То, что он отвечает жизнью за каждого «Ила», и что позволь он Мурашко свалить несчастного штурмовика,  его расстреляют перед строем, - все это пришло в голову капитана потом. Пока же он,  поймав «Лавочкина» Мурашко в перекрестье прицела, хлестнул  поверх  кабины короткой очередью из пушек за миг до того, как ведомый начал стрелять. Это и спасло штурмовик: Мурашко, увидев пронёсшиеся над головой дымные трассы, сначала дернулся в сторону, и лишь потом из него  вырвалась густая очередь по «Илу» из  обеих пушек. Но  снаряды командира   сбили его с линии атаки, и в  штурмовик Мурашко не попал. 
Рванув ручку на себя, Сагайдачный взмыл над ристалищем и, вертя головой и неистово матерясь, старался разглядеть, что произошло с Мурашко дальше: в то, что он его зацепил,  капитан не верил, потому что стрелял поверх  кабины ведомого и видел свои трассы. 
 Он действительно увидел, как невредимая машина Мурашко, отвалив вправо, сделала   полубочку,  в перевернутом положении нырнула под свои же самолеты,  затем с набором высоты ушла в облака и там пропала.
- Не отвлекаться! – приказал Сагайдачный своим, - выполняем боевую задачу!
Произошедшее было настолько диким даже для видавшего виды капитана, что этот его приказ был единственно верным в ситуации:  зациклись   лётчики на произошедшем, и внимание будет распылено, а там и до беды недалеко, «мессера»  где-то рядом, только и ждут оплошности. 

«Да что он, сбрендил? – все же подумал он о Мурашко, - да за  такое ведь расстрелять могут, как пить дать…».

Впереди и  левее показался железнодорожный узел – там на путях дымили сразу три паровоза и еще один, судя по всему,  маневровый, крутился у водокачки. Все посторонние мысли разом вымело из головы, и капитан, связавшись с ведущим штурмовиков, уточнил задачу, после чего и закрутилось. Снизившись до бреющего, «Илы» на большой скорости пронеслись над  станцией холостым заходом,  определяясь с целями, и три пары  ушли на разворот, а четвертая взялась за зенитки, которых было напихано вокруг  узла аж пять батарей. 
- Сайга, «мессеров»  вроде нету, помогай с зенитками, - услышал капитан голос ведущего «Илов», - возьми хоть пару!

- Понял! – ответил капитан и покачал крыльями своим, что обозначало «делай, как я».  И со снижением до десяти метров пошел на крайнюю правую батарею – это были «эрликоны», лупившие в белый свет, как в копеечку. 

- Ну, держись, суки! – услышал Сагайдачный в наушниках чей-то голос, чей – было не разобрать, и  врезал по батарее из всех стволов. 

Что такое залп из  стволов «Лавочкина-5»,  у  которого две пушки и две бомбы-пятидесятки.
После того, как звено из трех машин – а это, соответственно, шесть стволов плюс шесть бомб -  пронеслось над батареей «эрликонов»,  стало похоже,  будто некий гигантский плуг протащил дымную борозду через поле, и в этой борозде сгинуло все, что  под  плуг попало - живое и неживое.

- Привет от тети Моти! – снова прокричал тот же голос, Сагайдачный его узнал – это вопил Митька Кульбачный, верный сын шахтерского народа, как он себя называл: будучи родом с Донбасса, он считал  свой край лучшим местом на земле. 

- Не отвлекаться! – приказал капитан, - делаем вторую!

И снова покачал крыльями, развернулся правым  разворотом и пошел на следующую батарею – на этот раз зениток. 

После второго их захода от батареи остались рожки да обгорелые ножки, бессильно уставившиеся в небеса.

Пока звено Сагайдачного утюжило свои цели, четверка «Илов» равняла с землей три оставшиеся батареи – штурмовики зашли на каждую точку по два раза, и зенитное охранение станции перестало существовать.  А «горбатые» всем скопом   взялись за составы, которых на узле скопилось до десятка – там были платформы с танками и грузовиками, цистерны с горючим и грузовые вагоны неизвестно с чем. Вот эти последние и сыграли основную роль в разрушении всего вокруг себя в радиусе до  двухсот метров – там, судя по всему, оказались боеприпасы, рванувшие после очередного захода штурмовиков со всей мощью сотен тонн тротила. 
Таким, наверное, будет конец света, если кто-то его увидит: яростное многоцветное пламя, клубящиеся черные султаны дыма, растущие вверх и вширь, и зловещий красный свет на всем – на низких облаках, на истерзанной земле, остатках строений и деревьев, перекрученных и изувеченных гигантской силой взрыва. Видевший эту картину  десятки раз Сагайдачный не переставал ей ужасаться, и его душа, чистая душа двадцатитрёхлетнего парня, при виде кровавых ран земли  каждый раз  плакала  невидимыми миру слезами, ведь уничтожал он то, что было построено его отцом-матерью, построено, казалось, на века.

 …Они уходили домой в полном составе, если не считать Мурашко, о котором комэск в огне схватки забыл. Главное – были целы «горбатые»: сделав по  четыре захода, они сожгли все, что могло гореть, и Сагайдачный, оглянувшись напоследок на то, что когда-то было железнодорожным узлом, увидел позади себя море огня и  вставший до самого неба столб черного дыма. 

«Ломать не строить, - подумал он с горечью, - как жить будем?». 
Будучи до авиашколы рабочим парнем, он знал, каково было строить то, что они сравняли с землей несколько минут назад, и, летая над развалинами заводов, фабрик и шахт, над заброшенными землями и трубами деревень,  часто задавал себе один и тот же вопрос: кто будет это восстанавливать? Но боевая работа  требовала напряжения всех сил,  вопрос отступал, и он продолжал рушить и жечь родную землю, потому что там был враг, и не было другого   способа его победить, кроме  такой войны на выжигание. 
«Ничего, восстановим», - подумал он, возвращаясь к небесной жизни с ее заботами и раскладами, и больше не отвлекался до самой посадки. 
 «Интересно, кто стукнул? – думал Сагайдачный, заруливая на стоянку, где его ожидал командный состав во главе с командиром полка. – И этот здесь, куда ж без него», -  увидев особиста, хмыкнул капитан. 
В принципе, в том, что о происшествии с ведомым стало известно до их приземления, ничего необычного не было: на КП слышали их радиопереговоры, в том числе и с Мурашко. Выходящим из ряда вон был сам случай: в летной работе всякие ЧП случаются едва ли не каждый день, но ничего похожего на случай с Мурашко  Сагайдачный припомнить не мог, хоть на передке был ещё с финской.  
И как на подобные дела реагировать, тоже неизвестно - нет, так сказать, опыта. 
 К тому же, сообщить о ЧП мог кто угодно: службы ВНОС, командир штурмовиков, свой какой-нибудь тайный стукачок…. «Ну, за своих я ручаюсь, - имея в виду командиров звеньев, у которых были передатчики, - они без меня не пикнут, а я приказал молчать до земли, -  подумал он. - Да и услышал бы. Не, не мои,  сообщать о  таком  обязан командир эскадрильи капитан Сагайдачный лично, тем более что он -   непосредственный участник происшествия», - подумал он о себе в третьем лице. - И еще предстоит не раз объясняться, почему  я промолчал, не вывалил новость в эфир немедленно».

«А вот это позиция, - подумал капитан, - на ней и стоим: я не должен был сообщать по рации, что собственноручно   стрелял по ведомому, враг не дремлет. И давать немецкой пропаганде такой козырь – вредительство. Все. Пора».

С этой мыслью он отстегнул ремни и,  выбравшись на крыло, сумрачно уставился на толпу встречающих.

- Товарищ майор, - спрыгнув на землю и приложив руку к шлемофону, начал он официально, - первая эскадрилья…
Комполка Деев махнул рукой и сказал – неожиданно с подробностями:

- Знаем уже.  Доложил Васнецов, как ты своего ведомого от «Ила» отогнал. Можно сказать, спас «горбатого». 

Он посмотрел на капитана, как бы приказывая ему стоять намертво на позиции, подсказанной  командиром  штурмовиков майором Васнецовым: только так, и не иначе. Отбил атаку на штурмовик сбрендившего истребителя,  потому что штурмовик тот они должны были защищать хоть ценой собственной жизни.    
- А Мурашко что, не вернулся? – спросил Сагайдачный, оглядываясь на стоянки своей эскадрильи, - я ж  по нему хлестнул поверх кабины, по касательной, я видел.

- Да вернулся, - ответил Деев, сумрачно оглядывая подчиненного, с которым они съели несколько пудов соли. – Пока ничего не понятно, какой-то он…трёкнутый. В медсанбате, доктор Иващенко занимается.
- На самом деле тронулся? – спросил капитан, с сомнением глядя на командира.

- Заговаривается, - ответил майор, но объяснять ничего не стал и повернулся к толпе встречающих. 

- А почему здесь все? – с запозданием спросил Сагайдачный, оглядываясь на толпу. 
- А потому, капитан, что Героя тебе дали, - совсем не торжественно ответил комполка, - а тут видишь, что. Ну, ладно, кому надо – разберутся. А Героя дали – носи.

С этими словами майор  Деев вручил Сагайдачному корочки и приколол к левой стороне груди золотую звездочку, от прикосновения которой по телу капитана прошла неожиданная дрожь.
«Ничего себе, жизнь! – первое, что пришло ему в голову после этой, такой не торжественной, процедуры, - как такое может быть?».

Удивляться, конечно,  было чему. Только что, буквально  сорок минут назад, он собственноручно стрелял, как по врагу, по своему ведомому, который, еще мгновенье, и свалил бы ни о чем не подозревавшего штурмовика. А ему тут же вешают на грудь Золотую звезду и желают новых побед –  было в этом что-то, трудное для понимания. Видя смущение подчиненного и поняв его правильно, майор  Деев крепко стиснул предплечье капитана и с напором повторил:

-  Звезду заслужил - носи! Кровью заплатил, - добавил он, напоминая о ранении Сагайдачного, после которого  тот провел в госпиталях   четыре месяца, - так что нечего тут…. Разберутся! – отрубил он, подводя итог под историей с Мурашко. 
Как оказалось, итог предварительный.
                                    Женские судьбы и война
Тамара Катунина, без пяти минут Сагайдачная, вопреки свирепой воздушной битве, готовилась к двум выдающимся событиям своей жизни – свадьбе и демобилизации. Под демобилизацию она подпадала согласно приказу наркома обороны № 202 от 1940 года, который предусматривал увольнение из армии военнослужащих женщин на третьем месяце беременности. 

По поводу свадеб никаких приказов наркома, конечно, не было, но тут уж как повезет, всякое, знаете ли, бывает.

Тамаре повезло: капитан Сагайдачный не только признал отцовство, но и обрадовался до небес, так что никаких сомнений по поводу свадьбы у  Тамары не было и в помине. 

Предстоящее торжество было для сержанта Катуниной действительно  невиданным и не поддающимся воображению: попав на фронт в августе 41-го, она прошла с авиационным полком сквозь ад отступления, дошла от Москвы до Сталинграда, а оттуда – до Кубани и навидалась всякого, хлебнула полной мерой  нечеловеческих тягот солдатской службы, которые уставы предписывали  переносить стойко. 
Так что к своим двадцати годам Тамара знала только войну, потому что мирной жизни у нее, считай, не было: оставшись после смерти родителей сиротой, она видела эту жизнь со стороны специфической, вполне беспощадной и жестокой. Одним словом, сиротской.
Какие свадьбы, товарищи? Не было в ее обиходе этого понятия. Вернее, оно было, но где-то в кино и книгах с нереальной и вечной любовью, о которой думать было вредно, потому что формула «поматросил и бросил» -  это не только о моряках.  
…О Великой  Отечественной написаны горы книг.  «Танки идут ромбом», «В небе войны», «На голубых просторах», «Царица войны – пехота», «Бог войны – артиллерия» и прочее, и прочее – все роды войск удостоились пристального внимания и почитания. И это правильно: потомки, если не утратят души и головы (а это вряд ли), будут по крупицам выуживать свидетельства участников, чтобы представить –  как оно было там, на войне.
Но ни единой книги не попадалось автору, которая  рассказывала бы о ратной  службе бойцов хозподразделений, всех этих поваров, фуражиров, снабженцев, подавальщиц, парикмахеров, телеграфистов, конюхов, ездовых, водовозов и представителей других военных специальностей, несть им числа. Что о них, дескать, писать? – одно слово, обозники.

Эх, ребята…. Да эти обозники хлебали войну такой мерой, что и в страшном сне не приснится  представителям других  военных специальностей.

…Полк, отступая к Волге, менял дислокацию постоянно, потому что немцы висели буквально на хвосте и перли к Сталинграду неистовым бронированным тараном.  Только хозслужбы развернут хозяйство, наладят питание личного состава – вот вам приказ: собирай манатки и шагом марш дальше, вглубь калмыцких степей, которые горят от лютого зноя, где все колодцы – наперечет, и за них идет смертный бой со своими же вояками. Вот и попробуй, приготовь какую-нибудь еду без воды, на одном энтузиазме и на приказе воду хоть родить, иначе – расстрел.

Та же история с дровами: откуда, спрашивается, в степях дрова? Нету их и в помине, потому что растет там исключительно перекати-поле, да и за тем еще побегай.

И из таких, на первый взгляд, пустяков, состояла вся служба хозроты старшины Аникина, в распоряжении которого были преимущественно девочки, вчерашние школьницы, лишь пару лет назад снявшие бантики да белые фартучки и напялившие сапоги с гимнастерками. И всё равно: выполняй, старшина, военный долг и не скрипи, на войне тяжело всем.

И выполняли, голодными летчики-истребители не оставались, а уж каково было их кормильцам и поильцам – песня особая, подчас кровавая. 

…Во время очередного переезда отделение сержанта Сизова оставалось на старом месте до подхода колонны штаба фронта – в машинах полка не хватило мест, и командир договорился со штабными, что они захватят его двенадцать человек, то самое отделение Сизова. В которое входила и рядовая Катунина, тогда еще не беременная. 
На вооружении отделения имелось двенадцать трехлинеек, пять гранат типа «лимонка» и  трофейный ручной пулемет «МГ-16» с боезапасом -  с  ним умел обращаться только командир, сержант Сизов.
Сержант, опытный фронтовик, сразу по отбытии полка, приказал бойцам занять круговую оборону, потому что летчики видели километрах в тридцати от их аэродрома немецких мотоциклистов. Они их, конечно, разогнали и частично уничтожили, но береженого, как известно, Бог бережет. Вот и посадил сержант своих девочек в окопы и приказал бдить.  Сам же, свято веруя в истину, что спасение на войне почти на сто процентов зависит от самого воина, взялся возиться с полураскуроченной полуторкой, стоявшей на окраине летного поля среди таких же  раздетых до скелета самолетов и пары машин. Разумно при этом полагая, что на войне бывает всяко, и когда еще та штабная колонна придет, да и придет ли вообще. А случись чего, и штабные за ними не заедут, придется выбираться самостоятельно, а плохо ехать – это всегда лучше, чем хорошо идти. 
И сержант, так получилось, зрил в корень: именно та полуторка спасла их жизни.

Откинув оба капота, сержант посмотрел на двигатель, хмыкнул и отправился к двум другим разрушенным одрам - поинтересоваться, что еще можно с них снять и приспособить к полуторке. Обследовав машины, он опять хмыкнул и взялся  откручивать выжившие в предыдущих демонтажах запчасти. 
Это был его день: провозившись с ремонтом часа полтора, Сизов выдернул из окопа рядовую Катунину, вручил ей заводную ручку и наказал крутить. Тамара, девушка сильная и смышленая, крутила, как надо, и полуторка, помурыжив ремонтеров минут пятнадцать, вдруг оглушительно выстрелила и завелась, зарокотала своим малосильным, много чего повидавшим мотором.

- Ура, - без эмоций сказал Сизов, - по машинам! Зови всех.

И настороженно застыл, вслушиваясь в какие-то звуки на восточной окраине летного поля. 

- Ёлки-моталки! – закричал он, хватая из кузова полуторки пулемет, - дождались!

Звуки эти сержант хорошо знал и не мог спутать ни с чем: это было характерное тарахтенье немецкого мотоцикла «даймлер-бенц».

Сизов с Тамарой  только успели обрушиться в окоп на краю поля,  как из-за лесочка выкатились и бойко побежали в их сторону  пять мотоциклов с колясками, на которых восседали немцы в касках и мотоциклетных очках. На колясках грозно щетинились станковые пулеметы – картина знакомая и очень опасная.

- К бою! – подал команду сержант, прилаживая к брустверу свой пулемет. 
Немцы быстро развернулись по фронту; они, заметив засаду, решили атаковать с ходу и хлестнули по окопу изо всех пулеметных стволов.

- Огонь без команды! – снова закричал Сизов, и сразу за этим хлопнуло несколько выстрелов из трехлинейки – это его бойцы, вряд ли до того стрелявшие по живой мишени, открыли огонь по врагу. 

Что уж сыграло свою роль в том, что  мотоциклисты вдруг прекратили огонь, сержант не знал, но вряд ли это была пальба из винтовок. Выглянув из окопа, он увидел, что немцы, рассыпавшись вправо и влево, стали   огибать  их  позицию с флангов, и вести огонь из пулеметов им стало неудобно – можно было  попасть в своих.

Поняв опасность охвата, и воспользовавшись тем, что  враг не стреляет, сержант приложился к пулемету и дал длинную и прицельную очередь по мотоциклам.

Это, повторяю, был его день: подставившие бока мотоциклисты оказались хорошей мишенью, и Сизов буквально как в тире поразил две из пяти целей. Переднему мотоциклу, судя по фейерверку,  он попал в бензобак, и разрывная пуля сделала свое дело. Второй, пытаясь отвернуть в сторону, сам налез на сержантскую трассу и перевернулся, при этом оба его седока, вылетев из седел, остались лежать без движения. 

Немцы, очевидно, не ожидали, что у обороняющейся стороны есть пулемет,  на минуту растерялись и бестолково застыли.

- Огонь! – закричал сержант своим и снова приник к пулемету.

Поднявшаяся бестолковая пальба, тем не менее, сделала свое дело: еще один мотоцикл  взлетел в небеса,  другие же два спешно развернулись и вскачь понеслись обратно, откуда приехали. 

- Дай! – сержант буквально вырвал винтовку из рук Катуниной, которая, запрыгнув в окоп, довольно уверенно стреляла по немцам. Приложившись к трехлинейке, Сизов стиснул губы, ловя на мушку подвижную цель, и таки поймал: грохнул выстрел, задний мотоцикл почему-то кувыркнулся через голову и застыл на месте.

- В машину! – приказал сержант,  проследив за  удиравшим немцем -  тот был уже далеко для прицельного выстрела - и первым выбрался из окопа. Следом за ним вылезло его воинство с выпученными глазами и споро  забралось в кузов. 
-  Это тоже в кузов, - кивнув на бочку рядом с машиной, приказал Сизов, - сколько будем ехать, неизвестно, так что горючка пригодится.

- Хотя, конечно, опасно, - он задумчиво посмотрел на тару, соображая, не загрузить ли  бочку в кабину. Подумав, что, попадись они «мессерам», те первым делом будут бить именно по кабине, он взялся за бочку, и они, с трудом оторвав  её от земли, закатили   бочку в кузов,  поставили в угол к кабине и накрыли какой-то дерюжкой.

«А, хрен редьки не слаще, - подумал Сизов, вытирая руки о траву, - и так и этак сгорим, если что».

Они не сгорели. Ориентируясь по карте-двухверстке, подаренной ему майором Деевым – как чувствовал майор, что пригодится, - сержант уверенно вывел свое войско прямо к новому аэродрому, где их встречали, как родных. Дело было к вечеру, весь состав полка находился в расположении, и появление полуторки, ощетинившейся штыками, вызвало у летчиков приступ радости, сильно замешанной на зубоскальстве – впрочем, летуны отличались этим всегда. Но если отбросить шуточки, то в остатке получалась искренняя радость людей, которые уже списали отделение сержанта Сизова, всех его девочек, со счетов. Потому что пару часов  назад пришло известие, что штабная  колонна, которая должна была их вывезти со старого аэродрома,  попала под бомбежку и была полностью уничтожена - в степи укрыться от «юнкерсов» было негде.
Узнав об уничтожении мотоциклетного десанта, майор  Деев представил к награде весь состав геройского отделения, при  этом командир, сержант Сизов, получил орден Красной звезды, Тамара Катунина – медаль «За отвагу», остальные героини – медали «За боевые заслуги». 
Это была ее вторая медаль, первую, «За оборону Москвы», Тамара получила сразу после разгрома немцев, в сорок втором, и очень ею гордилась, хоть тогда, в часы понятной эйфории, медалью этой награждали всех, кто хоть чуточку был причастен к первой победе над  не знавшими до того поражений немецкими ордами. Теперь же, получив «Отвагу», Тамара пребывала в некоторой растерянности, потому что эта солдатская медаль ценилась среди рядового и сержантского состава, да и вообще в армии, едва ли не больше, чем некоторые ордена. 
Вот в таком немного растерянном состоянии ее впервые и увидел капитан Сагайдачный, вернувшийся из госпиталя как раз к  окончанию великой Сталинградской эпопеи. 
Из госпиталя он двигался  вдогонку наступающему полку в марте сорок третьего, потому что, как тяжелый ранбольной, лечился в Перми. И невероятным каким-то чудом, возможным лишь на войне, не проехал  мимо новой дислокации родного полка, а появился однажды, в разгар боевой работы,  на пороге штабной землянки несколько налегке – в замызганной короткой шинели, фуражке, солдатских сапогах и с суковатым дрыном в руках – нога еще давала себя знать. Как оказалось, его сидор с пожитками сгорел в попутной машине, которую в чистом поле заловил одиночный «мессер» и сжег дотла. 
На входе в штаб он нос к носу столкнулся с фигуристой девчонкой в форме – у той на высокой груди красовалась новенькая «Отвага». Капитан выпучил на Тамару глаза – не укладывалось в его голове, что эта девочка могла совершить что-то такое, за что ей дали высшую солдатскую медаль.
Это их знакомство состоялось, повторимся,  в марте сорок третьего, когда немцы, отведав полной мерой сталинградского котла, катились на запад, и для наших наступила некоторая передышка. 
- Как же я тебя раньше не видел? – спрашивал Сагайдачный у Тамары, когда они гуляли с ней в леске на краю летного поля в один из светлых  апрельских вечеров – уже вовсю пахло весной, и запах этот не мог перебить даже устоявшийся бензиновый смрад.

- Главное, я тебя видела, - отвечала Тамара, радуясь и боясь поверить себе, что этот сокол небесный, снившийся  ей каждую ночь, когда снились сны, идет рядом и говорит добрые слова, от которых заходится сердце.
…Тамара хорошо знала, почему он не видел ее раньше. Так еще бы ей не знать, когда весь полк живо обсуждал факт небывалой любви отважного летчика, капитана  Сагайдачного, и неизвестно как попавшего в их полк экзотического мотылька, Леночки Босториной, неземной красавицы и недотроги, на которую точили зубы все полковые и дивизионные ходоки. Но ни один ходок так и не мог похвастать, что ему повезло – какое повезло! Леночка не только не позволяла себя, скажем, обнять, она руки-то никому не давала погладить, так и жила нецелованная, сидела в штабе и  выстукивала на машинке донесения, отчеты и приказы – это и была ее ратная служба. Что ж, каждому свое. 

Надо, я думаю, добавить, что вся женская составляющая полка, все эти парашютистки, оружейницы, поварихи, подавальщицы и медработники к Леночке относились без стандартной зависти и неприязни, с которыми, как правило, относятся женщины к более удачливым и красивым товаркам. Из зависти, из понимания того факта, что им никогда не стать такими, как эта фифа, которой повезло родиться красивой. Чего не было, того не было, младший сержант Босторина поставить себя умела, а, будучи незлобливой от природы, умела и расположить к себе почти любого, кто оказывался в поле ее притяжения. 
Вот с этой-то Леночкой Босториной и закрутил роман отважный воздушный рубака капитан Сагайдачный, и роман этот стал сенсацией дивизионного масштаба. 
Снова тянет на лирику  – хочется сказать несколько слов о любви на войне.
Что вы знаете, ребята, о любви на войне? Ничего вы, живущие под мирным солнцем, о ней не знаете, уверяю вас со всей решительностью и резкостью. 

Ветераны, выжившие и вернувшиеся, написали множество книг о своих ратных подвигах, как-то вскользь упоминая о том, что многие из них нашли своих будущих жен именно на войне. Это и Покрышкин, и Евстигнеев, и Одинцов, и Недбайло, и…список этот можно продолжать до бесконечности. И за всеми их историями стоит любовь, и было у них все, что положено влюбленным во все времена и у всех народов. 

Но. Было одно «но»,  отличавшее фронтовую любовь от ее мирной сестры. Это была смерть, распростёршая черные крылья над юными влюбленными, над Ромео и Джульеттами в военной форме.

Есть упоение в бою, сказал поэт, и был прав на все сто процентов. Короче говоря, мужчинам было стократ легче, чем женщинам, потому что в жарких смертельных схватках было не до переживаний, жизнь сводилась к простой формуле: вот свалю этого «мессера», а там посмотрим.

А теперь представьте, каково было их подругам ждать возвращения из полета своих любимых – врагу не пожелаешь эту ежедневную муку.
Скажем, Тамара на слух определяла звук мотора «своего»  ястребка и вздыхала с облегчением, услышав его вой над летным полем. Так что когда однажды она не дождалась характерного свиста в небе, тут же поняла: Сагайдачный не вернулся из полета. И она чуть не сошла с ума, пока её Иванушка блуждал за линией фронта, пробираясь через болота в расположение полка.
Впрочем, историю ожиданий я, может быть, и  расскажу позже, сейчас же закончу печальную повесть о доблестном летчике Сагайдачном и красавице-машинистке Леночке Босториной. 
…Горит настольная лампа, далеко за полночь, за окнами гуляет декабрьская вьюга и  царапает стекла  ледяными когтями. Минула судьба, почти ушла жизнь, не оставив после себя ничего, кроме памяти. И в памяти этой живыми островами выплывают из туманной дали друзья моей военной юности, ее самоотверженные подруги, которых  давным-давно нет на свете. Я – один из последних летописцев той великой и страшной эпохи, которую человечество еще не оценило по достоинству, потому что все видится на расстоянии, а оно, это расстояние – всего в три поколения. «Спрашивайте, мальчики, - пел когда-то Булат Шалвович Окуджава, солдат великой войны, - а вы, люди, ничего не приукрашивайте», расскажите хоть приблизительно про кровь и горе горькое, про то, как города сдвинулись с мест и пошли гулять по просторам великой Родины, а сёла были преданы огню проклятой, невесть откуда взявшейся дьявольской ордой. 
Про поля,  усеянные трупами так плотно, что не видно было земли, про небеса обетованные, затянутые мглой  сгорающей жизни, про самоё эту жизнь, скукожившуюся на задворках цивилизации, из которых – задворков – было полное впечатление, она не выберется никогда. 
И слезы, слезы из глаз.

…Корреспондент «Красной звезды» Дмитрий Разлогов прибыл в полк майора  Деева за материалом из жизни героев-летчиков, как сам  обозначил суть своей миссии. Он собирался писать о них повесть и хотел увидеть истребителей в реальной боевой обстановке. 

Прибыл и на какое-то время  овладел вниманием женского населения полка, потому что был загадочной столичной штучкой и благоухал одеколоном, чем выгодно отличался от провонявшей бензином и страшным  боевым потом лётной братвы. Корреспондент ходил по аэродрому, заглядывал во все уголки хозяйства Деева, приятно улыбался, донимал расспросами всех подряд – и летчиков, и старшину Аникина, и девочек из его роты, и командиров. Сунулся он, было, и к старшему лейтенанту Крюкову, но получил резкий и нелицеприятный от ворот поворот, все понял и стал обходить старлея за версту. 
…Закончив занятия с лётчиками, комэск Сагайдачный вел эскадрилью в столовую и на крыльце штабной избы увидел идиллию: мужчина, стоя на ступеньку ниже женщины, что-то ей рассказывал, вертя руками. Женщина слушала, и на её лице бродило странное выражение – Сагайдачный рассмотрел это выражение своими дальнозоркими острыми глазами и определил как мечтательное.

Словом, это были Леночка Босторина и корреспондент Митя Разлогов. 

Ничего неестественного в этой беседе не было, скорее наоборот: не мог корреспондент не заинтересоваться первой красавицей полка и, не зная местных раскладов, попытаться приударить за красивой девушкой. Но вот Леночка… Мечтательность, с которой она внимала песням заезжего коробейника, заставила капитана напрячь нервы. Он и напряг, и поговорил, и получил горячие заверения, что Боже, упаси, да ни в каком случае, да ты с ума сошел. Ну, сошел – не сошел, того не знаем, но вскоре начался великий  поход по южным степям к Сталинграду, и страшная, кровавая небесная страда, и эпизод с Леночкой и корреспондентом стерся из памяти комэска 1, как и не было его в жизни.
…Он вернулся из пятого за день вылета сам не свой: на его глазах сбили двух  ребят, сбили подло, из засады: мелькнула два раза на огромной скорости пара «мессеров», и не стало сержантов Серебрякова и Пешкова, хоть и молодых, но уже заявивших о себе летчиков – у каждого было по нескольку сбитых. Забегая вперед, скажу, что Серебряков вскоре вернулся в полк, а о судьбе Пешкова Сагайдачный узнает после войны, и будут в этой судьбе и лагеря – немецкий и наш, и пьянство, и одиночество, и реабилитация 56-го…
- Знаю уже, - встретил его майор Деев, - Рогов доложил.

Он помолчал, перебирая на столе какие-то бумажки.

- Тут такое дело, - сказал майор и непривычно замялся, - приказ тут передали…

- Что за приказ? – спросил Сагайдачный, еще ничего не почуяв.

- На, читай, -  Деев подал ему листок с синей, зловещей, как вдруг показалось комэску, печатью.

- Не понял, - растерянно сказал он, прочитав, - это что же?...

- А то же, - зло ответил майор, - и когда он, сука, успел…

На казенном бланке прыгающим шрифтом старой машинки командир дивизии подполковник Соснин приказывал майору  Дееву откомандировать в распоряжение редакции газеты «Красная звезда» старшего сержанта Босторину Е.Н.

Капитану  вдруг показалось, что кожа у него на затылке поехала вниз и вправо, а комната качнулась, как во время взрыва мощного фугаса. Не зная, что в таких случаях  делать, он беспомощно посмотрел на Деева и стал заваливаться назад. Сказалось все: и пять вылетов с тяжелыми боями, и гибель двух друзей, и каменная усталость, и…как назвать то, что сотворила с ним любимая женщина, с которой он уже  строил планы, как узаконить их отношения.

Годы мои, нет вам счета, нет вам печали. А вспомню – и не верю: не может быть! Это было не с нами, это кто-то молодой и злой до жизни страдал, мучился, любил, ненавидел, и жил, жил, жил. А оказалось -  творил историю. Вопреки и назло, наперекор и поперек, вдоль и с притопом и присвистом, чтоб врагам неповадно было, а дома не тужили.
Было, ребята. Рвется память, выплывают из тумана годы, не все чётко, но помню: было. Какими счастливыми были мы тогда – не один фронтовик говорил мне эти слова, и я не сомневался: это от души. 

…- Такой шанс бывает раз в жизни, - говорила ему Леночка, - мыслимое ли дело – зацепиться за Москву! А ты довоюешь и приедешь ко мне, - спохватывалась она, видя сумрак ночи на лице капитана, - и заживем мы с тобой в Москве назло врагам.

- Конечно, надо использовать, -  отвечал Сагайдачный, - вырвешься с фронта…. Там уже тихо, не бомбят, - имея в виду Москву, соглашался он, - может, и дождешься…
Говорил он эти слова, а на душе сидела и наливалась ядом огромная серая жаба, и проклятый внутренний голос нашептывал, что в тыловой Москве встретит ее  пахнущий одеколоном «Шипр» Митя Разлогов. Который  каждой газетной заметкой набирал авторитет,  и у которого была своя, столичная, жизнь, сильно отличавшаяся от фронтового быта,  и именно в эту свою сказочную жизнь он тянет Леночку. Которая наверняка не устоит перед столичными соблазнами, выйдет за него замуж, и кончится их фронтовая, светлая любовь…

…На том и порешили: Леночка отбывает в Москву, устраивается и ждёт своего фронтового друга, и дождётся, потому что нет на свете такой силы…

Дальше додумывайте сами. 
Вышло так, что та их встреча стала последней: капитан был в полете, когда дивизионный «дуглас» увозил его Леночку в тыл, в новую жизнь,  в которой, как вскоре окажется, не было места фронтовому герою. 

Не могу опять не убежать вперед и не рассказать об ещё одной  их встрече «в шесть часов вечера после войны», потому что эта встреча состоялась, и была она наградой Сагайдачному и расплатой за измену. И стала действительно последней встречей в их жизни. А уж что будет потом, там, за всеми мыслимыми и немыслимыми горизонтами, где нет ни печали, ни воздыхания… кто знает?  
…Сагайдачный довоевал и вернулся в мирную жизнь подполковником и дважды героем Советского Союза - две Золотые звезды он получил за свои сорок три сбитых немца.  Жизнь его сложилась, прямо скажем, кучеряво: в сорок шестом году он поступил в Краснознаменную Военно-Воздушную Академию ВС СССР – то был первый послевоенный курс, куда отобрали асов из асов ВВС, прозванный шутниками «золотой ордой». Народ на курсе собрался отпетый, не боявшийся ничего и никого, и возни с ним у начальства, скажем прямо, хватало. 
И вот однажды, после занятий, четыре верных фронтовых друга решили отметить в ресторане юбилей одного из них, подполковника Ванюши Маслова, которому стукнуло целых двадцать  пять лет. Дата не бог весть, какая, но важны были повод и внимание друзей, а уж сколько лет ни есть – все наши, потому что теперь мы будем жить вечно.

Золотоордынцы загрузились в Ванькин трофейный «мерседес» белого цвета – единственный в Москве - и понеслись по городу, руля в излюбленное место – ресторан «Москва» на Охотном ряду - знали толк ребята, хоть и не были москвичами. 
Они действительно неслись, потому что летчик-истребитель не может ползти шагом, к другим скоростям привыкли, и казалось, что вокруг их четверки и «мерседеса» летит-завивается некое зарево: «мерс» сиял лакированными боками, седоки  лучились звездами и орденами, и был то праздник победы и вечной молодости – эх, эх, ребята…
Швейцар с нижайшим поклоном распахнул перед ними огромную дверь, и наши орлы степенно и молча поднялись на веранду, где их уже ждал седой благородный мэтр во фраке и манишке.
- Как всегда? – спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь, но как бы у всех сразу – то был высший пилотаж ресторанного искусства: оказать внимание и радушие как бы всем и каждому в отдельности.

Милостивый кивок был ему ответом, и через секунду они сидели за лучшим столиком «Москвы», у самой балюстрады, откуда открывался прекрасный вид на вечернюю Москву – она пока еще робко, в полголоса, приходила в себя после страшного лихолетья, но уже давал о себе знать несгибаемый дух вечного города: москвички припудрили носы и принарядились, кто как мог, появились краски и звуки, и чувствовалось, что вот-вот Москва засияет, как и раньше, всеми цветами радуги и зазвенит ее вечная песня молодости… 

Застолье шло своим чередом, было сказано много чего в адрес именинника и каждого из присутствующих. Добрались и до «а помнишь?»…тут-то нашему герою Сагайдачному понадобилось выйти освежиться. Потому что он, малопьющий, послевоенные дозы переносил с трудом. Он и вышел,  зашел в мужскую комнату, и попятился, увидев там женскую фигуру, стоявшую спиной ко входной двери.
- Перепутал, что ли? – спросил он громко и посмотрел на бирку над входной дверью. Все было правильно, на бирке красовался черный мужской  силуэт в  буржуазном цилиндре.

- Входите, входите, - сказал женский голос, и подполковник не  то, что вошел, – застыл на месте, потому что голос этот он не спутал бы ни с каким другим – то был голос его кровавой и прекрасной молодости.

- Не может быть! – глядя на Леночкино лицо, говорил он, - ты почему здесь?! Что случилось?!
- Жить-то надо, - отвечала Леночка, которая, несмотря на прошедшие годы, почти не изменилась – все та же кроткая улыбка, те же, слегка  выпуклые, задумчивые глаза, в которых, правда, появилось новое, незнакомое Сагайдачному, выражение. – С Дмитрием мы разошлись, он, представляешь, завел себе новую пассию, актрисулю. Да ты ее знаешь, - говорила она, -  Гердер из оперетты. Каков подлец, а?
Она говорила так, как будто не было её предательства, как будто вообще ничего не было между ними, и Сагайдачный – всего лишь старинный знакомый из той, почти забытой уже кровавой жизни. 

- А как ты? – спросила Леночка и зацепилась взглядом за его звезды – по две на каждом погоне и две золотых – на груди. – Вижу, поймал волну, ишь, какой красавец, - в ее по-прежнему чудесных глазах что-то мелькнуло, и было это «что-то» вполне конкретным интересом и надеждой. 

- Наверное, поймал, - ответил Сагайдачный, - но волна была кровавой. Помнишь? 

Он смотрел на Леночку, и ни одна струна его души не отозвалась на ее призыв – а то, что призыв был, подполковник видел. Смесь из мыслей, чувств, догадок и эмоций клубилась в его голове, но в этой каше не было и намека на сожаление о канувшей безвозвратно любви. Если бы они встретились, скажем, в театре или за столиком в ресторане – еще куда ни шло, может, и вспомнилось бы что-нибудь из прошлого, из тех апрельских военных ночей, когда они были счастливейшими из счастливых. Но встреча здесь, в мужском туалете ресторана… В самых кошмарных снах не мог представить Сагайдачный  такую встречу, потому и стоял молча, даже не пытаясь найти какие-нибудь слова, чтобы прикрыть смущение. Смущение от того,  что встретил свою бывшую любовь в невероятном месте, что ничем не может ей помочь, да, говоря откровенно, и не хочет – он только сейчас почувствовал, что рана, когда-то нанесенная ему этой женщиной, не зажила до конца и продолжает саднить.
Ситуацию спасла нетрезвая ватага, ввалившаяся в туалет с гиканьем и смехом – они, впрочем, тут же остолбенели и замолчали, увидев невероятную картину: красавица в белой наколке и герой-летчик у писсуаров…
Это была их последняя встреча. Сагайдачный с год не ходил в «Москву», а когда однажды там все же появился, Леночки на прежнем месте уже не было.

- До вас тут работала такая… красавица, - сказал Сагайдачный новой работнице, могучей тетке в неизменном кружевном чепце в волосах, - не знаете…

- Ленка, что ли? – перебила тетка басом и посмотрела на подполковника цепким взглядом, - уволилась еще летом. Подцепила тут какого-то… вертлявого, - добавила она, кокетливо поправляя чепец. – Зазноба твоя, что ли?

- Зазноба? – рассеянно переспросил Сагайдачный, думая о своем, - да нет, пожалуй. Так, знакомая, - он помолчал и добавил:

- Еще с войны.

- Она что, воевала? – искренне удивилась работница.

- Воевала, – ответил Сагайдачный, - в авиации.

И, не обращая внимания на теткины выпученные глаза, кивнул головой и вернулся в зал. 

Так кончилась эта романтическая история любви отважного летчика и трогательной в своей беззащитности машинистки штаба полка Леночки Босториной. Ни единого слуха, ни единой весточки не просочилось в жизнь Сагайдачного о бывшей его возлюбленной в последующие годы, да Сагайдачный и не интересовался, вычеркнув ее из памяти навсегда.
                                Крюков. Капкан на Героя
      Старший лейтенант Крюков пребывал в большом смятении. В день, когда Сагайдачный  стрелял в своего ведомого,  старлей, поняв, какие козыри сдала ему судьба в противостоянии с Сагайдачным, немедленно сообщил об инциденте по начальству и стал ждать команды «фас» - в том, что такая команда поступит, он не сомневался ни на йоту. И ошибся. Потому что из дивизии пришла совсем другая реакция,  не та, на которую рассчитывал особист.

- Ты чего там развел? – орал на него подполковник Мерщий, его непосредственный начальник, - куда меня втягиваешь? Герой Советского Союза спасает от душевнобольного боевой самолет, а ты его под «вышку»?

    - Объявляю вам, товарищ старший лейтенант, выговор, - перейдя на официальный тон, порадовало начальство, - будешь и дальше в таком ракурсе – получишь служебное несоответствие. 

Опешивший от сюрприза старлей осторожно положил трубку на рычаги и минут пять сидел неподвижно. Вместо одобрения и команды «фас» он получил нагоняй с выговором,  такое в его практике случилось впервые, так что было от чего впадать в столбняк. Но, надо отдать ему должное, Крюков  пришел в себя достаточно быстро – нагоняй нагоняем, но службу никто не отменял, и, стало быть, выполнение долга перед Родиной остается его обязанностью. Он отошел от телефона и начал мерить шагами свой кабинетик по диагонали – из угла с несгораемым ящиком до тумбочки у окна. Ходил, анализировал свое фиаско и наливался злобой к Сагайдачному, у которого где-то там, наверху, оказалась могущественная лапа – никак иначе, по мнению особиста, нельзя было объяснить феноменальную везучесть лётчика и то, что его, Крюкова, непосредственное начальство озверело да и впилило ему выговор вместо благодарности. 
«Старая лиса что-то почуяла, - имея в виду подполковника Мерщий, думал Крюков, - а может, ему сказали прямо, мало ли…. Вот и спасает свою шкуру, зараза».
Зная  нравы своей конторы, Крюков ни на минуту не сомневался в правоте своих догадок: где это видано, чтобы контора выпустила из когтей фигуранта, давшего такой замечательный повод для следствия, как тот, что дал Сагайдачный,  обстреляв своего? Да никогда в жизни, ни при каких, самых невероятных обстоятельствах! А значит, что? А то и значит, что у Сагайдачного есть покровитель где-то в верхах, и удар по летчику аукнется и для его заступника. Значит, это шанс, - подумал он, - его журавль в небе. Потому что, раскрыв вредительство Сагайдачного,  он, если повезёт, сможет выявить и некий заговор в лётной епархии, ведь недаром говорят: там, где начинается авиация, кончается дисциплина. 

«Так что рой дальше, товарищ Крюков, победителей не судят», - сказал себе старший лейтенант, уселся за письменный стол и начал набрасывать план будущих шагов по выявлению крамолы в лётном полку, каковая крамола могла вывести его Бог весть, как высоко.

Ему и в голову не приходила простенькая мысль, что никакого высокого покровителя у Сагайдачного нет и в помине, а начальство ценит  его исключительно за летные качества и успехи – на дворе был 43-й год, и на какое-то время в армии кончилась пора, когда казнили винных и невинных по одному принципу: «незаменимых людей у нас нет». Оказалось, что есть, и Сагайдачный, на его счастье, относился именно к когорте незаменимых.
Крюков, воспитанный поколением палачей, этого пока не понимал, ему казалось, что самая правильная формула жизни – «был бы человек, а дело пришьем». Вот и шлепал он дела по образцу 37-го года, видя везде только затаившихся врагов, которых он  был обязан выявить, оформить и пустить по этапу - во имя Родины и великого Сталина. Там разберутся, кто прав, а кто виноват. 
Именно с этой меркой старший лейтенант подошел и к Сагайдачному. Причем, что характерно: он и думать забыл, почему выбрал в жертвы  именно капитана, что было первотолчком  той подозрительности и неприязни, которую он лелеял в себе, дожидаясь, как змея в засаде, своего часа.  
Это был, впрочем, секрет полишинеля: любой практикующий психиатр обозначит вязанку комплексов, которыми страдал старший лейтенант Крюков. Если же совсем по-простому, то дело было в лютой зависти, которую испытывал особист к успешному красавцу-летчику, выпуская из виду простенькое обстоятельство: свою славу и почести Сагайдачный добывал кровью, а не за письменным столом. 
…Предысторией  нагоняя, устроенного подполковником Мерщий своему  подчиненному Крюкову, послужили такие обстоятельства.

В тот злополучный день, когда капитан Сагайдачный  стрелял по ведомому,  он  сходил на задание еще два раза, и после  разбора полётов майор Деев попросил капитана залержаться.

- Как командир, я обязан, пока идёт разбирательство, отстранить тебя от боевой работы, - сказал он Сагайдачному, - но заменить тебя некем, и отстранять тебя я не буду. Под мою ответственность, - добавил  комполка. – Но линию обороны нужно выстроить железобетонную. И поэтому вот тебе боевой приказ:  будешь сидеть здесь до тех пор, пока внятно не опишешь в докладной, как все было. И стоять насмерть: пришлось отгонять огнём от охраняемых «Илов» сбрендившего собственного ведомого. А то, что ты его чуть не сбил – так он сам виноват, не надо было атаковать штурмовик. Иного пути у тебя не было, понял? Потому что Мурашко на твои приказы по рации не реагировал. Он ведь не реагировал, правильно? 
- Какая там реакция, пёр, как глухой. Да ребята подтвердят, что я орал, как меня резали, - уныло сказал капитан, который после пяти вылетов был измочален до крайности, и перспектива заниматься сочинительством его убила. – А может, как-нибудь так, а? – спросил он у Деева, зная наперед его ответ.

- Под трибунал хочешь? – спросил Деев, - душка Крюков тебе быстро устроит. Не заметил, как он зыркал, когда  мы тебя встречали? То-то же, - закончил он, считая инцидент исчерпанным. – А я пока заставлю твоих описать, кто что видел. Да созвонюсь с «горбатыми», пусть они тоже напишут. Короче, действуй. Тебя запереть? – как бы между прочим, спросил он. – Не сбежишь? 

- Да понял я, не сбегу, - капитан примостился сбоку за командирским столом и обмакнул перо в чернила. – А где этот? Ну, Мурашко…

- А я его отправил в дивизию. Созвонился с начмедом и отправил, пусть  доктора с ним возятся. Но объяснительную, конечно, взял. Там к тебе претензий нет, скорее, наоборот: сокрушается Мурашко, что бы было, если бы он сбил своего. – Деев на секунду задумался и сказал:

- От полетов тебя отстранить, конечно, не мешало бы до выяснения, - повторил Деев, - но это уж… Кем я тебя заменю? Некем. Такие дела, брат. Так что давай, всю правду и только правду, - он подмигнул Сагайдачному и вышел из землянки. 
«Не сдадут, - подумал капитан,  прикидывая, с чего начать, - повезло с командиром».

Так и окончилась та история. Прилетевший на следующий день военный следователь, ознакомившись с бумагами, криминала в действиях капитана Сагайдачного не нашел, но с эскадрильей побеседовал, показания аккуратно запротоколировал и отбыл восвояси. Тем более что полку предстояла очередная передислокация, и следователю, молодому капитану, не хотелось задерживаться,  так как он свою работу, в сущности, завершил. Побеседовал он, конечно, и с Крюковым, который, уловив общее настроение,  был сдержан и со своими оценками ситуации не лез. 

- Скользкий он какой-то, этот Сагайдачный, - все же не утерпел Крюков под конец и получил совершенно неожиданную отповедь следователя.

- А не скользкие, товарищ капитан, в черноземе лежат, - ответил тот.  –  Капитан ваш – товар штучный, исключительный, таких беречь надо, - добавил он, посмотрел непонятно и, отказавшись от чая, отбыл в расположение.

«Да что они, все умом тронулись? – спросил себя Крюков, - что им этот капитанишка? Подумаешь, герой. Да мы таких героев…» И не додумал. Потому что, как ни крути, а за последний год у Крюкова разработок было – кот наплакал, на что ему уже пеняло дивизионное начальство, тот же подполковник Мерщий.
А вскоре после передислокации капитан Сагайдачный в бою пары против шестерки «Мессершмиттов» был сбит и ранен, но упал на  свои окопы. Его вывезли в тыл, где  капитан прокантовался по госпиталям почти полгода, пропустив Сталинград,  и появился в полку аккурат накануне штурма «Голубой линии». Так что Крюкову пришлось на время отставить активность в деле Сагайдачного до лучших времён.

А первым человеком, которого  Сагайдачный встретил по прибытии в полк, была застенчивая девушка с медалью «За отвагу» на высокой груди.
- А я специально тебе на глаза тогда сунулась, - признается позже Тамара, - увидела тебя в окно, и сердце зашлось, веришь? Такой ты был худой и умученный, что захотелось тебя сразу накормить, какие в госпиталях кормежки, известно. 
- Ладно, Тома, - пообещал ей Сагайдачный, - вот возьмем эту «линию» проклятую и зарегистрируемся. Пойдешь за меня? – опомнился он, что еще не спросил ее согласия на замужество.

- Да я,… да господи, - залепетала Тамара, но Сагайдачный молча привлек ее к себе и крепко расцеловал.

- Ну, вот и ладно, - сказал он, - вот и сделал предложение. Значит, так и решили: возьмем «Голубую линию», и женимся.
Такое вот объяснение в любви, такое предложение руки и сердца. Между боями, между смертями, между одним днем неизвестности и другим пробивалась, как трава сквозь бетон, простая человеческая жизнь, которая осталась где-то там, в счастливейшем времени, в эпохе, которая называлась «до войны». Пробивалась вопреки всякой человеческой логике, потому что никакая логика не в силах описать чудо жизни, мощь травинки, ломающей бетон….

Это было счастье, пришедшее к капитану вопреки всему, но было и горе горькое, и было его неизмеримо больше. Под Сталинградом и в калмыцких степях осталась почти вся его эскадрилья, все выученные и обстрелянные летчики, славные молодые ребята, в сущности, мальчики, за которых у него тяжко болела душа. 
Потому и ярился Сагайдачный, знакомясь с пополнением, прибывшим в полк накануне, потому и задавал майору  Дееву праздные вопросы о том, как теперь воевать. И главное – с кем. Понимал он, что вопросы имеют единственный ответ – воевать вот с этим пополнением. А как воевать – как обучишь, так и навоюешь. И спрос будет по самому строгому регламенту.  
                      Мерщий и Крюков. Учитель и ученик 
Выражение «боец невидимого фронта» Крюков услышал в училище от преподавателя истории разведки, замшелого, неприметного дедка, на затёртом пиджачишке которого отливал  матовым серебром Почётный знак ВЧК-ГПУ первого,1923 года, выпуска. 

- Вы должны быть везде и нигде, слышать и видеть то, мимо чего простой человек пройдёт, как мимо пустого места, - говорил дедок, оказавшийся при ближайшем знакомстве человеком, поставившим и осуществившим несколько дерзких и успешных операций по борьбе с эмигрантским подпольем в СССР и за рубежом, в результате которых подполье перестало существовать. Так что,  рассказывая об истории разведки и приводя некоторые примеры её работы, он рассказывал о себе, а примеры были из его жизни.

«Никогда бы не сказал, - думал Крюков, слушая лекции старого чекиста, - мимо такого действительно  пройдешь на улице и  не заметишь. Уж больно не геройская у него личина». 
Опыт и понимание сути разведработы придёт к Крюкову позже, через разочарования, сомнения и мысли о том, что дорога выбрана неправильно, что не пристало здоровому человеку подглядывать, подслушивать и ловить людей на приёмы, которые в нормальной жизни считались запрещёнными. Но тут началась война, и сомнения пропали сами собой: появился  реальный враг, очень опытный и сильный, и работы у контрразведки стало невпроворот.

В авиацию он попросился сам: авиация была его юношеской любовью, и коль не получилось летать, то хотя бы стоять на страже, охранять  авиацию от посягательств старший лейтенант контрразведки Крюков считал своей земной  миссией. И посвящал этой миссии все свои силы и время. 

Не обзаведясь семьёй до войны, отдаваясь работе полностью, он одичал в отношении женщин, не имел опыта  общения с ними и не представлял, как это можно -  взять и познакомиться с какой-нибудь девушкой, вступить с ней в известные отношения и совмещать их с работой. Интрижки, конечно, случались, но это были интрижки со случайными женщинами во имя утоления физиологической потребности; они не оставляли после себя ничего, лишь выжженную  пустошь и убеждение в том, что романтические бредни о любви и прочих ахах есть вредная выдумка, мешающая работе. И земное предназначение мужчины не в том, чтобы строить дома, сажать деревья и воспитывать сыновей, считал боец невидимого фронта в самом начале работы по специальности, а в том, чтобы разделять и властвовать –  фраза, которую он прочёл неизвестно где,  впечаталась в  его в мозг надолго.

Так и  существовал Крюков в мире перевёрнутых представлений о жизни, и правил бал, и следил, слушал, наблюдал за работой вазомоторов и вегетатики, преследуя благородную, по его мнению, цель: своевременно выявить врага и пресечь поползновения. 

И лишь сейчас ему стала до конца понятна ещё одна фраза из юности: «рыцарь без страха и упрёка». 

Что значит «до конца понятна»? Он понял на свой лад, что такое «без упрёка»: это значило, уверовал Крюков, - без упрёка собственной совести. Что бы ты ни сделал, твердил он себе, совесть ни при чём, она не имеет права тебя упрекать потому, что ты всё делаешь во имя великой цели,  где все средства хороши.  
И совесть, этот, по мнению Крюкова, атавизм, стала хиреть, потому что даже верный наган без употребления ржавеет.

А вокруг бурлила почти неизвестная ему лётная жизнь, в которой было всё: и тяжелая, опасная работа, и радость, и печаль, и встречи с разлуками, и смерти, и рождения. И была, вопреки всему, любовь. 
Такая получалась картина. Причём, если   при  мирной жизни на  страсти человеческие времени хватало, и они кипели без спешки, то на войне, когда сегодня жив, а завтра – кто знает, всё приобрело невиданные ранее скорости. И на фронте влюблялись и женились по-военному быстро, с оглядкой только на смерть, которая в большинстве случаев была и свахой, и судьёй, и адвокатом. А присказка из мирной жизни «и пусть только смерть разлучит нас» утратила игривую окраску, обретя вполне  реальную суть.

Всё это, однако ж, неслось мимо Крюкова, почти не задевая его. Потому что он давно разучился жалеть людей, в которых видел лишь возможных преступников, которые, если не сегодня, то завтра обязательно наворотят дел на статью. Если, конечно, не побратаются со смертью.

С такими мерками он подходил к жизни, потому и уцепился бульдожьей хваткой в успешного Сагайдачного, который, вопреки его, крюковским, стараниям, всё же получил Героя.

Впрочем, что Крюков. Винтик в огромной и жестокой машине политического сыска, в которой все, от мала до велика, жили по   двум принципам: «был бы человек, а статья найдётся» и «лучше перебдеть, чем недобдеть».

И «бдели». Так, что очередная невинная жертва, ломая руки, вопрошала небеса: «неужели  его родила земная женщина?», имея  в виду своего «бдительного» палача. Но не было ей ответа, потому что и небеса, похоже, растерялись от обилия заплечных дел мастеров, которые в несметном количестве вдруг вылезли из каких-то щелей и пошли гулять по необъятным просторам социалистической родины, и не было от них никакого спасения.  Потому что их когорты казались настолько монолитными, что думалось - нет силы на земле, которая могла бы их унять. «Мерзавцам всегда было легче объединяться», - сетовали уцелевшие кое-где запечные сверчки и ныряли в свои норки – от греха. А что было делать? Лучше быть запечным сверчком, чем лагерной пылью…
- Держи, конечно, - говорил подполковник Мерщий,  вручая Крюкову погоны капитана, - но имей в виду: авансом даём. В надежде на будущие заслуги. А то что-то у тебя, друг ситный, в последнее время не того. Не густо, говорю, насчёт выявления, -  добавил он, глядя со значением. 
Поздравил, так сказать, с присвоением очередного воинского звания.

Но Крюков,  давно усвоивший правила игры их конторы, ухом не повёл в ответ на хамство, а как-то хитро изогнул хребет, только что в реверансе не присел перед плюгавеньким человечком. Склонив голову в правую сторону, он всем своим видом показал, что не просто рад, а безмерно. «Благодарствуем, дескать, мы уж постараемся оправдать, не уроним чести и достоинства органов».

Были там честь и достоинство? История покажет: были. Но об этом позже.
- Ты пойми, цель надо выбирать по силам, - говорил подполковник, когда они давили вторую поллитровку «Московской», - ну, нацелился ты на Героя Союза ССР. И что? А то, что получил дулю с маком: не отдали тебе капитана. И не отдадут. А хочешь знать, почему? Нет, ты скажи! – привязался сильно поддатый Мерщий к Крюкову. – А потому, друг ситный, что Сагайдак твой – номенклатура! Слышал такое слово? – он придвинулся к   капитану почти вплотную, дыша на него старинным перегаром. 
- А это значит, что он теперь – как патрон в обойме. Свой! – подполковник поднял вверх указательный палец. – Ещё, конечно, не вечер, но голыми руками тебе его не взять. Нет, не взять, - повторил он и критически оглядел новоиспеченного капитана. – А показатели давать ты должен, - он снова качнулся к Крюкову и опёрся правой рукой о его колено. – Значит, что? А то и значит, что, пока сидишь в засаде на Сагайдачного, работай сошку помельче. Всяких там технарей, бойцов БАО, поварёшек, пулемётчиц…. Да ты лучше знаешь, кого. - Он помолчал, цепляя вилкой кольцо лука. - Там что, всё стерильно? Брось, так не бывает, чтобы никто и ничего, просто копать надо глубже. Вот тебе и показатели, и почёт. – Он снова замолчал, прикуривая погасшую папиросу. - А герой наш…. – И без того красная рожа подполковника вдруг стала багровой. - Ещё не вечер, подождём. Учись ждать, капитан.  
- Эге, - сказал себе Крюков, который, хоть и пил наравне с начальством, но был трезвее, потому что алкоголь держал неплохо и почти никогда не напивался. – Эге, - повторил он про себя, - да тебя тоже, видать, завидки берут! Ишь, как налился! Как клоп, прости, господи…
Они вышли на крыльцо. На дворе давно синела  апрельская ночь, звёзды усыпали небо, на западе привычно грохотало, вокруг не было ни единого огонька, они и курили в пригоршню – за несоблюдение светомаскировки патрули стреляли по окнам и огонькам без предупреждения. 
- Поздно уже, - посмотрев на светящуюся луковицу часов, сказал подполковник, - завтра улетать, так что – отбой. Пойду.

Они приняли на посошок, и Крюков проводил начальство до госпиталя, где в закутке с отдельным входом было оборудовано некое подобие двух гостиничных номеров - именно на случай приезда начальства или каких-нибудь проверяющих. 
«Да, голубь, ты хоть и начальство, целый заместитель начальника управления, а простому капитану-летуну завидуешь, - имея в виду подполковника Мерщий, думал на обратной дороге Крюков, - почему, интересно?». И то ли водка подействовала, то ли накопилось у него на душе нечто, но мысли его вдруг вильнули в края, по которым, можно сказать, не путешествовали никогда. «Ишь ты, поваров и парашютисток разрабатывать, - вспоминая недавний разговор с начальником, говорил себе капитан, - количеством брать. И так всю жизнь? Плодить сексотов, подслушивать и подсматривать, тянуть из невинных людей жилы? А зачем?»

Он вспомнил детство, безотцовщину, вспомнил, как они лупили ябед и доносчиков, и на душе стало паскудно. По всему выходило, что предал  Алёша Крюков и друзей, и  первого учителя Николая Николаевича Самойлова, который из всех учителей запомнился навсегда. Предал что-то, чему нет названия, но оно саднит и не даёт спать по ночам.  
Вспомнил он и лётчиков Сагайдачного, как эта ватага дружно гогочет, радуясь жизни, и как горой стоит за своего командира, готовая глотки рвать обидчикам, и  подумал, что всё это было и в его жизни. В детстве, где они с друзьями были не разлейвода и тоже стояли друг за друга горой – это, наверное, и было счастье.   
  «Пить надо меньше», - попытался он спрятаться за помогавшую раньше формулу, но сейчас она не помогла, и по фасаду железобетонного здания его жизненных установок пробежала первая змеистая трещинка. Он как бы увидел себя со стороны: ни семьи, ни друзей, ни девушки, все смотрят настороженно и стараются пройти мимо, лишь бы не прицепился. 
«И на фига попу гармонь?» - спросил он себя, понимая, что случилось с ним  сейчас нечто необычное, а откуда оно взялось – неизвестно.  И что с  этим предстоит жить, а какая это будет жизнь, не знает никто. «Ни бог, ни царь и не герой», - вспомнил он строчку из «Интернационала» и криво ухмыльнулся.

Попавшийся навстречу патруль потребовал предъявить документы, но старший патруля, узнав Крюкова, козырнул, извинился, сказав «в темноте не видно. Можете следовать». Этот инцидент сбил капитана с мысли, в свою конуру он пришёл, думая о планах на завтра, но гвоздь из души никуда не делся, продолжал саднить. Правда, не так сильно, как прежде.
                          Первая потеря. Сбили Мороза
 Капитан Крюков оказался прав, немцы действительно решили сделать своему фюреру подарок  ко дню рождения,   стереть с лица земли наш  десант на Малой земле. 
И семнадцатого апреля они начали операцию. 
В бомбардировках участвовали с их стороны сотни самолётов – бомбардировщиков и истребителей прикрытия. Они накатывали волнами на Мысхако, сменяя друг друга, и устроили ад на  нашем многострадальном пятачке – как там оставалось что-то живое, было непонятно. Мы, конечно, делали всё возможное и невозможное, чтобы прикрыть их с воздуха, но наших сил явно не хватало. Ходили слухи, что на наш театр фронта вот-вот перебросят из резерва Ставки подкрепление, несколько воздушных корпусов, но пока их не было, нам приходилось настолько туго, что даже  закалённые бойцы,  прошедшие  Сталинград, испытывали тоску от бессилия.
Пополнение, наконец, появилось, целых три авиакорпуса, и двадцатого апреля в небе началась битва народов, в которой участвовали с обеих сторон сотни самолётов.  И мы - не сразу, но постепенно - почувствовали, что немчура, похоже, поджала хвосты.  У них по-прежнему хватало и «Мессершмиттов», и новейших «Фокке-Вульфов» но, видать, подводил человеческий материал, немцы выдохлись. Да и, судя по почерку,  сидели в кабинах уже не лихие рубаки-спортсмены, как в 41-м и  42-м годах, а пришедшая на смену лётная молодежь быстрого приготовления. 
Досаждала лишь пятьдесят вторая истребительная эскадра (полк по-нашему), где собрались чрезвычайно опасные асы Люфтваффе, на счетах которых числились, по словам пленных, сотни воздушных побед. 
Кстати,  биться с  «фоккерами» было легче, чем с «мессерами», это вам скажет любой лётчик-истребитель, прошедший войну. Потому что «фоккер» уступал в маневренности «Мессершмитту», который по-прежнему оставался основным истребителем люфтваффе.  А «Фокке-Вульфов» немцы  старались использовть в качестве штурмовиков, хотя их  амплуа истребителей никто, конечно, не отменял.
…Задача вылета была – прикрытие бомбардировщиков Пе-2, идущих на штурмовку аэродрома, с которого работала по Малой земле немецкая авиация.   
Немцы были  по-прежнему сильны,  сопротивлялись яростно, так что мы, в предвкушении сюрпризов с их стороны, держали ушки на макушке, крутили головами, а от волдырей на шее спасали только платки из парашютного шёлка, которые нежданно-негаданно стали символом истребительной авиации – и нашей, и немецкой. (А ещё наши ребята, в пику  фашистскому зверинцу, намалёванному на бортах  фашистских машин, тоже взялись художничать. И на наших боевых конях   вскоре появились акулы и тигры, за что командование нещадно жучило воздушных асов, заставляя стирать картинки. «Не советское это всё, не русское, - пенял любителям экзотики замполит Пименов, - матрёшку лучше намалюй, всё теплее»).   
Сюрприз не заставил себя ждать: целых двенадцать «Мессершмиттов» выскочило из облаков, пытаясь перехватить нашу  армаду ещё до подхода к цели.  
Не буду описывать воздушный бой, скажу лишь, что   мы свалили троих – если учесть, что это был первый бой наших «молодых», то результат радовал. 
Но были и первые потери: вышедший в лобовую атаку «мессер» залпом пушки и пулемётов сбил Ваню Мороза, опытного лётчика, ветерана Сталинграда. Вернее, подбил: ванин «Ла-пятый» хоть и продолжал лететь по прямой, сильно при этом дымил и клевал носом. 

- Ваня, прыгай, - увидев открытое пламя на его движке, прокричал я по рации, - это приказ!

- Есть,… командир, - натужно, в два приёма, просипел Ваня и сделал классическую эволюцию для экстренного покидания самолёта: открыл фонарь, отстегнул ремни, перевёл машину в пике, и центробежная  сила вытянула его из кабины. 
Он полетел вниз, не раскрывая парашюта, и я видел, как воздушные потоки крутили его тело. Заметив, что за ним пошли двое наших, я вернулся в бой, и что дальше происходило с  Ваней, не видел. И узнал об этом, лишь выйдя из боя: комэск-два Рогов сказал мне по рации, что у  Мороза не раскрылся парашют. 
Такое  в авиации бывало. Нечасто, но бывало. Но равнодушно относиться к тому, что лётчик гибнет от нераскрывшегося парашюта, из-за чьей-то халатности, не получалось: мало нам было смертей от немцев, так ещё и наше российское разгильдяйство...  

Если Иван действительно погиб от парашюта, предстояли нешуточные разбирательства, поэтому я ещё в воздухе приказал своим тщательно запомнить все детали  Иванова падения,  спрашивать будут серьёзно и могут пострадать невинные, какая-нибудь укладчица. Этого допустить было нельзя. Конечно, если действительно сплоховала парашютоукладчица, тогда да. Выявят и накажут. А если, скажем, пуля  перебила вытяжной тросик, или  Ваня умер от ран сразу после того, как выпрыгнул из горящего самолёта, а  вину спихнут на укладчицу?  Тогда что? Такое ведь тоже бывало, и никто за ошибочное обвинение, насколько я знаю, ответственности не понёс. 
Выяснить  истинную картину можно будет, только осмотрев тело и парашют, но лётчик упал на вражеской территории, так что никто до её освобождения этим заниматься не будет. А  значит, вполне может статься, что следствие, чтобы не коллекционировать висяки,  найдёт крайнего, ту же укладчицу, и  вломит  ей полной мерой. Летали, знаем.

Так что для объективности картины следовало  вытащить из зрительной памяти все детали падения Ивана: как покинул самолёт, как себя вёл, падая  с нераскрывшимся парашютом – жестикулировал, кричал ли что-то, или просто валился на землю без признаков жизни.
Именно это я и попросил моих  ребят вспомнить и хорошенько затвердить в памяти.  Потому что перед глазами в полный рост стояла фигура капитана Крюкова, который, я был уверен,  будет проводить предварительное расследование.  
- Кто у него укладчица? – спросил я по рации. 
Ответом было долгое молчание, так что пришлось повторить вопрос. 

- Да Люда и укладчица, - прохрипел сквозь помехи голос Лёни Маленьких. - Виноват, товарищ капитан. Старший сержант Григорьева.

«Вот это да, - подумал я, потому что Ваня и Люда Григорьева были незарегистрированными мужем и женой. – Хотя вполне логично: жена отвечает за жизнь мужа. Ну, будет дело…». 
 Я вспомнил Люду, небольшого роста улыбчивую и молчаливую девушку лет восемнадцати – двадцати, вспомнил её  тихую стать и то, как она старалась чаще быть рядом с Иваном, даже на аэродроме. И мне стало невесело: возьмись за неё контрразведка всерьёз, и она, не выдержав допросов, может поверить в свою виновность и официально в том признаться. 

Ещё я подумал, что всё будет зависеть от настроя Крюкова: захочет он записать в свой актив раскрытое дело «по обезвреживанию  вредителей»,  или проявит, так сказать, человечность и не  будет свирепствовать до освобождения от немцев территории, где упал  Иван. «Жди милости от шакала, - подумал я, - спасать надо Людку» -  я был почему-то абсолютно уверен, что укладчица здесь совершенно ни при чём, скорее всего,  Ивана тяжело ранил «мессер», и у него хватило сил лишь отстегнуть ремни, но падал он уже мёртвым.    

На моё счастье, сегодня руководил полётами сам Батя, комполка майор Деев,   и я коротко доложил ему по рации результаты вылета и  рассказал о гибели лейтенанта Мороза. 
- Жду тебя, - ответил Деев и спросил, - кто у него укладчица?

И услышав, кто, после паузы сказал:

- Ладно, хватит болтать в эфире, подробности по приземлению. Ситуацию я понял, так что готовимся ко всему.

Это обозначало, что он, уже имея опыт в таких делах, подумал  о том же, что и я: удастся ли отсрочить разбирательство до освобождения территории, или контрразведка и следствие настоят на своём.
…Первый человек, которого я увидел после приземления, была Люда. Она ходила по стоянке Мороза, следя за тем, как садятся и заруливают на свои места самолёты эскадрильи. Приземлился последний, больше над лётным полем никого не было, а  стоянка  Ивана оставалась пустой. 

Когда я вылез из кабины, Люда  уже стояла рядом с моим техником и смотрела на меня  больными глазами. 

Если бы Ивана просто сбили, оставался бы шанс, что он уцелел и вернётся, такое случалось неоднократно. 
В нашем случае такого шанса почти не было, как не было и сомнений в том, что  он погиб: упасть без парашюта с высоты в полторы тысячи метров и уцелеть – такое бывает только в кино «Небесный извозчик». Так с кино взятки гладки: там юных лейтенантов изображают сильно пожилые Крючков и Меркурьев и не стесняются. И всё у них там хорошо, как не бывает в жизни – танцуют гопака, поют искусственными голосами… 

 Мне же сейчас предстояло сказать фактической Ивановой жене, что   он погиб. Мало того! Ещё и то, что погиб он, возможно, по её вине. Вынести такое известие могли лишь очень здоровая психика и сердце, а какие они у Люды, я, понятное дело, не знал и опасался за  неё искренне. 
Ни до, ни после того случая, я такой картины не видел: я ещё ничего не успел сказать, она же пристально посмотрела на меня, и лицо её стало сереть – ото лба к подбородку. Затем закатились глаза, и она без сознания рухнула к моим ногам. Я, зная по опыту, что рухнувшего без сознания человека нельзя поднимать, только подложил ей под голову матрац моего техника, вытащив его из-под крыла.  
- Врача давай, твою…- заорал я на неповинного оруженосца, - не видишь, сердце!

- Да вон катит,- ответил он, показывая на подъезжавший командирский «виллис», в котором среди серо-зелёных гимнастёрок виднелся белый халат полкового врача Величко. Следом за «виллисом» ковылял автофургон с красным крестом на обшарпаном боку – наша «скорая помощь», уцелевшая во всех передрягах.
«Ну, будет дело, - подумал я, когда Люду, пришедшую в сознание, увезли в лазарет – так громко называли в полку комнатуху с двумя койками, оборудованную нашим доктором Марией Алексеевной в кирпичном здании бывшей церкви.  
«А ведь  Людмилу допрашивать будут, нервы мотать, - подумал я, - ещё помрёт…».

И впервые у меня мелькнула мысль, а не поговорить ли с Крюковым по-человечески: война войной, но человеческое в нас оставалось, несмотря на кровь и смерти. 

В тот день встретиться с особистом не получилось: сразу после обеда эскадрилью отправили встречать девятку «юнкерсов», направлявшихся, по данным ВНОС, в сопровождении шестёрки «мессеров» бомбить железнодорожный узел, где скопилось большое  количество наших составов с военной техникой, горючим и боеприпасами. Попади в это собрание хоть одна бомба, и услышат в Москве, а столица не будет разбираться в правых и виноватых, накажет всех скопом, и в первую очередь, конечно, нас, истребителей, как не обеспечивших эффективный заслон на пути «фашистских стервятников». Манеры столичные нам были хорошо известны, поэтому, получив короткий, энергичный инструктаж командира полка, мы вылетели. 
Давно хотел сказать пару слов о роли командира эскадрильи в воздушных битвах. Её с большой натяжкой можно сравнить с ролью шахматиста за игровым столом: он должен видеть общую картину боя, положение на театре военных действий в целом и расстановку отдельных фигур. И, когда возникает необходимость,  группировать силы для достижения наибольшего эффекта, то есть, постановки противнику мата. 

На этом схожесть и кончается. Потому что комэск не сидит в теплом зале и удобном кресле и не наблюдает сражение со стороны, а на равных  рубится с врагом. Рискуя при этом, в отличие от шахматного гроссмейстера, ежесекундно быть убитым, - военная судьба – дама ветреная, воротит, что хочет, и кто у неё сегодня в милости, кто в немилости, иногда до последнего момента она не знает и сама.  

Когда я писал эти воспоминания, то советовался с коллегами, пишущими о войне, стоит ли, изображая воздушный бой, использовать термины, которые будут понятны только профессионалам. Ну, зачем, думал я, читателю знать, что нашему лётчику, чтобы сделать какую-нибудь фигуру высшего пилотажа, нужно не только  проделать эволюцию рулями и сектором газа, но ещё и вручную покрутить, нажать, дёрнуть три-четыре рычага, - скажем, изменить шаг винта, открыть или закрыть створки радиатора или выпустить-убрать закрылки. На «мессере» же, как когда-то пояснял приснопамятный старший лейтенант Панькин,  эти кручения, дёргания и нажатия машина делала сама, автоматически – в отличие от нашей механики. И пилот «Мессершмитта», действуя только газом и рулями, получал выигрыш, в основном – во времени. И, конечно же, в расстоянии. И, конечно же, в противостоянии жизни и смерти.
Вот и вопрошал я коллег, стоит ли подробно, с техническими терминами, описывать рутинную работу лётчика-истребителя? И один мудрый человек озадачил меня встречным вопросом: для кого ты пишешь свою военную прозу? Действительно, весьма специфическую.
Я, помню, сказал, что не делаю ставку на профессионалов, но пишу для широкого читателя, ведь в моей повести главные герои – люди на  войне. И очень хочется, чтобы читатель – молодой ли, старый, - представил или вспомнил, как  мы там жили. И что это был за каторжный труд. И как всё это смог вынести наш среднестатистический человек. Не герой, не специально подготовленный профессионал, а рядовой человек, которого война впрягла в свою колесницу и заставила тащить её через кровь, грязь и смерти. 
«А тогда пишите, не боясь, что не поймут, - сказал в итоге мэтр. - Поймут, люди у нас неравнодушные, задают такие вопросы, что иногда ставят в тупик. А уж война-то, а тем более авиация на войне, да ещё истребительная – непаханное поле. Самого интересует, как восемнадцати - двадцатипятилетние пацаны свернули шею асам люфтваффе. В голове не укладывается. А у вас – как раз об этом». 
И я оставил сомнения и решил: буду писать, как пишется – с терминологией, профессиональным языком и деталями. 
…Осуществляя в полёте общее руководство эскадрильей, комэск подчиняет действия своих лётчиков выполнению основной задачи, которая была поставлена  командованием перед вылетом. В нашем случае - это недопущение немецких бомбардировщиков до железнодорожного узла, где скопились важные военные грузы. 

Противостояние вражеским бомбардировщикам считалось на фронте  основной задачей истребительной авиации. Простая статистика: истребитель в ходе воздушного боя может сбить два-три самолёта противника, то есть, уничтожит от трёх до девяти врагов, в зависимости от типа самолёта. Бомбардировщик же,  уложив единственную бомбу в вагон со снарядами или цистерну с горючим, убьёт столько людей, что истребителю и не снилось. Поэтому и платили лётчикам за каждый сбитый истребитель по тысяче рублей, а за бомбардировщик – по две.

Мы, помню, по молодости удивлялись, как же так? Ведь «мессер» попробуй, сбей:  он вроде бы и крутится в твоём прицеле, но окончательно поймать его в перекрестье нет никакой возможности. 
Но столкнувшись со строем бомбардировщиков, мы прозревали: мало того, что тебя встречают смертоносные трассы воздушных стрелков, так бомберы умудряются выстроить ещё и руговую оборону, концентрируя огонь нескольких стрелков на атакующем истребителе.   Так что при этом у последнего почти нет шансов уцелеть.

И приходит понимание, почему  в воздушной войне основной целью является всё же бомбардировщик, а не истребитель, будь он трижды совершенный и опасный.  
Это всё так. Но у лётчиков, помимо вышеприведенных соображений, бытовала и своя оценка воздушных побед. И победа над «Мессершмиттом» ценилась очень высоко: ведь если ты его сбил  не из-за угла, а в честном воздушном бою, когда один на один и кто кого, то ты, можно сказать, стал лётчиком, и на тебя можно положиться. 
Это понимание мы обретали  в ходе Сталинграда и аккурат накануне наступления на Кубани, к сражениям над «Голубой линией».

…Сказать, что немецкие лётчики растеряли после Сталинграда воинственный пыл, - значит, сказать неправду: они были по-прежнему ретивы и готовы драться. Спеси, конечно, поубавилось, и они перестали брезговать откровенным драпом при нашем  воздушном превосходстве, но накал схваток  при этом не снизился. Скорее наоборот: понимая, что воздушное господство уплывает из их загребущих лап, они делали всё возможное, чтобы это господство удержать. 

Был ли со стороны немцев настоящий героизм? Как смотреть. С одной стороны – несомненно, был: они в большинстве случаев не боялись вступать в бой, не боялись рисковать, не боялись, хоть и не любили,  лобовых атак и, как правило, отворачивали первыми. Зная, что русские, в случае надобности, идут на таран. 

С другой же стороны… Немцы терпеть не могли «собачьих свалок», то есть, драки группа на группу, предпочитая нападать из-за угла, маскируясь облаками, солнцем, земным ландшафтом. 

Казалось бы, немцы – слабаки, и отношение к ним должно быть соответствующее.

Ничуть не бывало: сидело в нас интуитивное понимание того, что противник – очень и очень серьёзный боец, шапками его не закидать и относиться к нему  нужно соответственно. А болезнь под названием «мессеробоязнь» сохранилась у тех, кто выжил после сорок первого, на всю оставшуюся военную жизнь, хоть начиная с сорок третьего лупили мы «худых» в хвост и в гриву. 
Такая диалектика, такая проза жизни.

                    Немецкий эксперт Гельмут Штрассер

…Вылет на прикрытие  железнодорожного узла стал для Сагайдачного настолько жарким, что затмил на какое-то время даже переживания от гибели Вани Мороза.  В том вылете эскадрилья схлестнулась с экспертами из той самой 52-й немецкой эскадры – они отступили от партизанской тактики засад и ввязались с нашими в открытую и жестокую сечу. А может быть, ими просто заткнули образовавшуюся дыру в обороне, кто знает: в последнее время у немцев стало трудно и с самолётами, и с лётным составом.

Сагайдачный узнал 52-ю по «Мессершмитту»  с бортовым номером «один», по тевтонской эмблеме «меч на фоне щита» и  по жёлтой змее у стабилизатора – мы уже знали, что это был Эрих Хартман, ас номер один Люфтваффе. Он мелькнул буквально на секунду, свалившись на наших от солнца, безрезультатно обстрелял левого замыкающего бомбардировщика и, не выходя из пикирования, ушёл вниз, - был верен себе до конца. А вокруг замелькали «мессера» со знакомыми бортовыми номерами - 3, 6, 7, 11…  
Словом, стало понятно, что одна из эскадрилий (штаффель по-ихнему) 52-й эскадры в полном составе явилась, чтобы разогнать нас перед прибытием их бомбардировщиков.
Наши шли «этажеркой», и  Сагайдачный приказал Лёне Маленьких оставаться наверху, а сам в составе четвёрки напал на «худых». Нижняя наша пара была на подхвате и ловила тех, кто, уходя в пике, стремился набрать скорость перед атакой. 
Сагайдачный намертво вцепился в хвост «мессера» с бортовым номером тридцать два, и  они стали мотать друг друга в ожидании, кто первый совершит ошибку и подставится. Немец оказался очень опытный, он уходил от трасс в самый последний момент.  Сагайдачному удалось затащить его на вертикаль, где  «Лавочкин» имел  небольшое  превосходство в скорости, и он ждал, когда  немец выдохнется и встанет на хвост. Так и случилось:  немец стал замедляться и расти в прицеле,  комэск приготовился срубить его в верхней точке.  

Немец уже не мог ничего сделать, потому что из-за  маленькой скорости не слушались рули,  Сагайдачный положил пальцы на гашетки, и тут случилось невероятное: «мессер», встав на хвост, кувыркнулся  через голову и выпал из прицела. «Твою мать!» – доворачивая вправо, выругался комэск, понимая, что зевнул, и пытаясь выровнять ситуацию.  Но было поздно: немец, полыхнув на солнце плексигласом кабины, свалился на крыло и, набирая скорость, пошёл вниз. Он прошёл так близко от Сагайдачного, что   тот своими дальнозоркими глазами хорошо рассмотрел лётчика.  Немец тоже посмотрел на Сагайдачного,  их взгляды встретились, и в зрительном восприятии комэска, как на фотобумаге в проявителе, вдруг проступили знакомые черты.  
Случилось одно из трёх, подумал Сагайдачный: либо он сошёл с ума, либо  это был двойник  Гельмута  Штрассера, его соученика по Липецкой школе пилотов - в тридцатые годы  они в этой школе постигали науку летать. Либо это действительно был Гельмут, которого  он не мог спутать ни с кем, настолько у  того была характерная внешность: еще в училище  за длинную рожу  и тяжёлую челюсть он  носил прозвище Лошадь. И именно Лошадь сидел сейчас в «мессере», драпавшем во все лопатки от  Сагайдачного.
 Капитан, прикинув варианты, пришёл к выводу, что это был всё-таки  он,  Гельмут, потому что, когда  их глаза встретились, он  успел заметить, как у  немца они полезли на лоб – видать, узнал бывшего соученика. 
 Комэск за  «мессером» не пошёл, хоть и имел стопроцентные шансы его срубить. Но  его остановило что-то, чему  не было объяснения. Скорее всего, - сидящее глубоко в мозгу табу, запрет стрелять по своим, потому что, увидев мельком знакомое лицо, он на миг, буквально на мгновенье воспринял его, как «своего», – с Лошадью были связаны воспоминания о юности и совместно пролитом курсантском поте.  А когда наваждение спало, было поздно: «мессер» Гельмута, оставляя за собой белый след инверсии, был далеко внизу, буквально на пределе видимости.

- Никому, - сказал, глядя на  него в высшей степени официально, приказал майор Деев, которому  комэск по прилёту рассказал о невероятной встрече, - дойдёт до органов, что ты пожалел фашиста…. Этого нам как раз и не хватает.

Он ушёл по своим делам, а Сагайдачный, глядя вслед, думал о том, что  его ровесник Деев командует полком, а  он - всего лишь эскадрильей   именно потому, что комполка понимает политический момент куда тоньше его, закоренелого простака в вопросах выживания на земле. Думал он и о том, что с Гельмутом они, скорее всего, встретятся, и он приложит всё своё умение, чтобы встреча эта закончилась в его пользу.
                                   История с фотографией
 Крюков вызвал Сагайдачного на следующий день, из-за чего комэску пришлось пропустить вылет.
- Ничего, без тебя слетают, Клинцевич поведёт, - сказал майор Деев на протесты Сагайдачного, - в деле Мороза разбираться надо досконально. Полная ясность появится, конечно, когда увидим парашют, но когда это будет. Да и  будет ли, деревенские до парашютного шёлка ой как охочи. А с особиста, небось, начальство спрашивает, торопит.

Майор Деев не знал, что, отвечая на выпады подчинённого, он  почти один в один пересказал разговор, состоявшийся у капитана Крюкова с подполковником Мерщий вчера вечером. 

- Ты мне Лазаря не пой, - ответил сквозь треск помех подполковник, - начинай разбирательство. Проверь Григорьеву, поприсутствуй на укладке парашютов, свидетелей найди. Обстановочку вокруг этой пары проясни, нет ли там какой бытовухи – ну, ревность там, или затаённая обида. Перепихнулся  Мороз на стороне, а ей донесли. Вот тебе и повод. Так что давай, работай. И не жди, когда начнётся наступление и деревню, где он упал, освободят, времени у тебя тогда не будет. 

С тем подполковник отключился, а Крюков засел за сочинение плана расследования – первой бумажки, подшитой им в картонную папочку блёклого голубоватого цвета, которая вскоре  может стать полновесным делом. А может и не стать – на войне бывает всякое. 
Первым пунктом плана был допрос под протокол командира эскадрильи капитана Сагайдачного: как ни крути, а капитан отвечал в эскадрилье за всё, в  том числе и за нераскрывшийся парашют своего лётчика, погибшего по невыясненной до конца причине.

Крюков, конечно, был знаком с наукой психологией, из учебного курса усвоил, что к каждому допрашиваемому нужно подбирать ключи, но война внесла в  советы кабинетных учёных свои жестокие коррективы. И сделала страх самым действенным и универсальным ключом, открывавшим души почти всех потенциальных виновных в том или ином военном преступлении. 
Но сейчас, обдумывая, как строить допрос Сагайдачного, и опираясь на предыдущий опыт общения с ним,  Крюков чувствовал, что на страх Сагайдачного взять не получится, к капитану нужен особый подход, тот самый волшебный ключик, о котором ему говорили в училище. Потому что  комэск за свою лётную жизнь навидался таких страхов, что «понты не проканают», как выразился один из первых подследственных лейтенанта Крюкова, матёрый ворюга и сиделец, которого война подгребла в действующую армию, чтобы он «кровью искупил…». Когда  Крюков начал  шаманить и заблажил про это самое «искупление», урка прервал  его и сказал ту самую фразу насчёт «понтов».
«Да, понты не проканают, - подумал капитан, - а может, поговорить с ним по-людски? Мол, я всё понимаю, но начальство требует, ты  войди в положение и, если можешь, помоги». Но он вспомнил глубоко посаженные глаза Сагайдачного, его почти сросшиеся брови, придававшие лицу мрачное выражение, и невольно передёрнул плечами. И снова всплыло первое впечатление о капитане,  будто он его видел раньше. Воспоминание мелькнуло, и Крюков застыл, поражённый: капитан был почти копией того самого уркагана, который заявил Крюкову насчёт «понтов». 
«Ну-ка, ну-ка! – он выскочил из-за стола и бросился к сейфу, где хранил старые бумаги и фотографии. – Как его фамилия была? Что-то неприметное, рыбье. Карпов, что ли? Нет, не Карпов, - думал он, лихорадочно  перебирая пожелтевшие фото. – Сазонов! Точно, Сазонов. Вот он, голубчик», - выдёргивая одну карточку,  возрадовался Крюков. И вгляделся в лицо изображённого на фотографии человека.

Со старого стандартного фото фас-профиль взглянули на него с характерным выражением замкнутости сумрачные глаза капитана Сагайдачного. 
«Вот так номер! –  потрясённо подумал капитан, - не бывает таких совпадений! Ну, или почти не бывает, - поправился он, вспомнив лекции старого волчары-розыскника, которые слушал в училище. «Вот сюрприз, так сюрприз! – говорил он про себя фразы-паразиты, пытаясь поставить на место мозги. – Не знаю, как с остальным, но понты с Сагайдаком точно не проканают». 

…Из Сазонова, грозя ему смертными карами, лейтенант Крюков пытался выдавить признание в измене Родине. Стоял август сорок первого, окруженцы выходили в расположение Красной армии в огромных количествах, и всех их надо было  пропустить через мелкоячеистую сеть контрразведки, потому что Абвер не дремал и засылал в наши тылы под видом окруженцев своих агентов буквально пачками. 

Работа была адская, они не спали сутками, на одного допрашиваемого отводился строгий лимит времени. Хоть и было жаль смертельно усталых бойцов, вышедших из окружения, но  человечность в этой ситуации стояла даже не на втором плане, а значительно ниже. И замешанное на страхе жёсткое давление на допрашиваемого стало основным инструментом добывания объективной информации. Хотя кто мог ручаться за эту объективность. И трудно сказать, сколько невинных людей загремело в наши лагеря из-за того, что не было свидетелей, которые подтвердили бы их правдивость. А облечённому  правом миловать и карать сопляку в малиновых лейтенантских  петлицах показалось, что умученный до последней степени окруженец чего-то не договаривает. 
Сазонова лейтенант Крюков запомнил навсегда, потому что он был первым завербованным немцами бойцом Красной армии, которого лейтенант вывел на чистую воду. Правда, не он один, но при его непосредственном участии: он сразу заподозрил неладное, нащупал противоречия в показаниях бойца Сазонова: тот не мог ничем подтвердить, что в период с двадцать пятого июля по седьмое августа сорок первого он один плутал по лесу, пытаясь отыскать  дорогу к своим. Перейти линию фронта не получалось, потому что скорости пешехода и моторизированных немецких колонн очень разнились, фронт убегал на  восток с недостижимой для пешехода быстротой. 

Первое, за что уцепился Крюков, было отсутствие у Сазонова документов. В принципе, ничего необычного в этом не было, многие выходили к своим без документов, но то были в основном офицеры, которых в первые месяцы войны фашисты не жалели: не идёшь на вербовку – к стенке. О коммунистах говорить вообще нечего – их расстреливали сразу после взятия в плен. И гуманизм, а также отсылка к Гёте, Шиллеру и братской солидарности немецкого рабочего класса, на сознательность которого уповали советские романтики,  на войне не работали, они остались в чудесном довоенном прошлом.
А седьмого августа, утверждал Сазонов, он встретил троих бойцов, с которыми в начале октября и вышел, наконец, в расположение  одной из частей Красной армии.
- Да ты пойми, лейтенант – убеждал Крюкова Сазонов, - ну, был бы я завербованным лазутчиком, немчура бы мне такие ксивы выправила – любо-дорого!  И факт, что у меня нет документов, говорит как раз в мою пользу: нет документов – не было и вербовки! 

Документы, по его утверждению, утонули вместе с оружием и амуницией в безымянной речке. Красноармейские книжки были у двух из четверых бойцов – они завернули книжки в обрывки немецкой целлофановой упаковки и благополучно  преодолели водную преграду.

Но когда Крюков сказал об этом Сазонову, тот с явной издёвкой ответил: 
- Значит, я дурнее. Не сообразил. – И добавил, помолчав:

- Понты это всё, лейтенант. Бездоказательно. Можешь доказать – доказывай, а понты не проканают, - чувствовалась в нём довоенная уголовная закваска,  блатные университеты.

Ещё в его показаниях настораживало  упоминание точных дат. Время на войне идёт совсем по-другому, чем в мирной жизни: оно то плетётся со скоростью полуживого одра, то несётся вскачь, как пушечный снаряд. И попробуй, блудя в лесу, определить число месяца, даже если у тебя есть некая точка отсчёта: голодный и измученный, ты запросто перепутаешь не только даты, но и месяцы. 

Сазонов же настаивал на том, что цифры он помнит точно, потому что делал зарубки на черенке сапёрной лопатки, которая, к несчастью,  тоже утонула в реке. 
И бился с ним лейтенант, перекрыв все лимиты отведённого времени, но не бросал дело, чуя спинным мозгом: копает не зря, что-то скрывает этот наглый и уверенный в себе мужик.

Развязка наступила, как в детской дурилке: исчерпав все методы воздействия, лейтенант, расстилая на столе карту-двухвёрстку, устало сказал:

- Ладно, Сазонов, доконал ты меня. Покажи на карте, где форсировали реку. 
И Сазонов, мельком взглянув на карту, ткнул пальцем в какую-то деревеньку, рядом с которой действительно текла речка Ворскла. 

- Читаешь карту? – спросил нейтрально Крюков и добавил звенящим голосом:

 – Спёкся ты, Сазонов, в Красной армии карту читают только командиры, начиная с  сержантского звания.

К расследованию подключился капитан Мерщий, и Сазонов поплыл. Прав стократ был лейтенант Крюков, когда уцепился в те две летние даты: именно в этот  период сдался Сазонов немцам в лесу прифронтовом и после короткого и интенсивного инструктажа отправили его за линию фронта, приказав пробираться в город Харьков и явиться по такому-то адресу. А что дальше – скажут в Харькове. И чтобы не было попыток удрать – вот тебе документик, поставь свою закорючку, а вот и фото в компании бравых немецких вояк на фоне висящих на телеграфных столбах комиссаров. Чтобы не было искуса.

Всё это Крюков узнает позже от капитана Мерщий – он, объявив  Крюкову благодарность за успешно проведенную операцию по выявлению немецких агентов в рядах Красной армии, досказал историю Сазонова. Которого не расстреляли, так как был факт измены и запирательства, но не было от его деятельности реального  вреда социалистиченской родине. А вот польза от него  получилась реальная: чекисты  Сазонова перевербовали и отправили-таки в город Харьков по указанному Абвером адресу и вскрыли с его помощью глубоко законспирирванное немецкое подполье. Что наверняка зачлось  ему в его дальнейшей судьбе, о которой Мерщий ничего не знал.

 Скорее всего, говорил капитан, Сазонова  отправили на зону, что в те суровые годы было невиданным милосердием. И некоторые ловчилы, чтобы  удрать с фронта, в письмах домой несли такую антисоветчину, что у цензуры руки тряслись от страха за себя.  
«Сазонов и Сагайдачный, ай да парочка! Не может быть, чтобы их ничего не связывало, - говорили эмоции. -  Хоть убейте, не может! Какие-нибудь дальние родственники, не иначе». Но здравый ум, загнанный в глухие закоулки подсознания, нашёптывал, что на войне бывает и не такое, двойники, как им говорил ветеран разведки, существуют на самом деле, и вполне возможно, что он столкнулся именно с таким случаем.

«Допустим, они родственники, - говорил себе Крюков. – И что? Что ты ему предъявишь? – имея в виду Сагайдачного, спрашивал он себя. – Уехал Сазонов на зону за предательство, капитан здесь при чём? У нас сын за отца не отвечает, а тут… Неизвестно, кто. Скрыл комэск судимого родственника, не указал в анкете – возражал ему невидимый оппонент. - Значит, что? А то и значит: обманул органы! Партию обманул, он ведь член ВКП (б). А это уже что-то. Сто раз прав был подполковник Мерщий, побеждает тот, кто умеет ждать. Вот и дождался. - Чего дождался? - снова грыз червь сомнения, - они, может быть, просто похожи. А ты схему выстроил….». 

И совсем уж некстати оппонент вдруг спросил: 
«А с чего ты к нему привязался? Не жалко мужика? Да и лётчик, каких поискать. Героя задарма не дают! К тому же, ты его вызвал насчёт Григорьевой, а тут вдруг переключаешься на него самого. Это как?». 

«А вот так! – злобно  подумал Крюков, - туз в рукаве! Не хочешь о Григорьевой? Давай, сокол, тогда о тебе. И карточку ему на стол: это кто? А дальше – по обстоятельствам. Всякое лыко в строку – прибавь сюда происшествие с Мурашко, и полный набор для трибунала».

Но чуял капитан, что никакого трибунала не будет, отопрётся Сагайдачный от всех обвинений за их несостоятельностью, только время он, Крюков, потратит зря. Но в глубине души засело некое удовлетворение от возможности ещё раз показать строптивому лётчику, кто в жизни хозяин. 

«Туз в рукаве», - хмыкнул он, -  тоже мне, шулер» - червь, поселившийся в душе капитана после знаменитых посиделок с непосредственным начальством, подполковником Мерщий, как оказалось, не угомонился, а продолжал грызть печёнку. 

Май, между тем, заявил о себе со всей решительностью, в кабинетике было жарко и не продохнуть от табачного дыма, слоями ходившего от стены к стене. Капитан настежь распахнул на минуту окно, и в комнату ворвался приглушённый расстоянием гул аэродрома – шла на взлёт очередная эскадрилья. 

«Живут же люди, - с завистью сказал кто-то неизвестный, - целый день на воздухе. А тут корпишь над бумажками, ничего, кроме горя, никому не приносишь. И это называется жизнью?». 

Тут его рассуждения были прерваны  мощным рёвом авиационного мотора, и из-за купы деревьев на бреющем выскочил  «Лавочкин», на борту которого красовалась цифра двадцать три. 

«Сагайдак, -  узнал капитан, - ишь, как его корёжит!», - добавил он, увидев, как Сайгак, встав на хвост, крутнул две восходящие «бочки».  Которые обозначали увеличение личного счёта комэска ещё на двух сбитых немцев. «Щенячья какая-то радость, - подумал Крюков с досадой, - надо поговорить с Деевым, чтобы прекратили этот цирк. Мало ли. Всё-таки создание аварийной ситуации на ровном месте».

Не понять было капитану особого отдела, какая радость распирает вернувшегося из боя живым лётчика, да не просто вернувшегося, а с несколькими сбитыми. А «цирк», как подумал капитан, был выходом, выплеском адреналина, помогавшим летуну успокоиться. 

Он позвонил майору Дееву и попросил прислать к нему Сагайдачного, к которому у него накопились вопросы. 

- Нашёл же ты время! – с досадой ответил Деев, - самая косовица!

- Ничего, - ответил Крюков голосом, в котором чувствовалась непреклонность, - целей будет.

И сложно было понять, что имел он в виду под этим «целей будет». То ли то, что Сагайдачный, не участвуя в очередной собачьей свалке,  сбережёт жизнь, то ли ещё что. 

Сагайдачный всунулся в кабинет Крюкова боком, стараясь не задеть плечом массивный сейф, перегораживавший половину дверного проёма. 

- Здоров,…капитан, - на паузе сказал он, - я тебя с этими погонами ещё и не видел. А тебе идёт, - как бы оценивая картину со стороны, добавил он.

- А кому не идёт, - принимая его тон, ответил Крюков, - новые звёзды…сам понимаешь. Ты ведь тоже без пяти майор, - демонстрируя осведомлённость, добавил он.

- Да, новые звёзды, - согласился Сагайдачный, - звезда, правда, звезде рознь.

 Крюков посмотрел на комэска  долгим взглядом, пытаясь определить, что тот имел в виду, но на загорелом лице капитана не дрогнула ни одна жилка. 

Сагайдачный сел на скрипнувшую табуретку  и молча уставился на Крюкова.

- С чего начнём, капитан? – спросил его Крюков, доставая бланк допроса.

- С допроса свидетеля? – уточнил, подавшись вперёд, Сагайдачный. – Или подозреваемого?
- Свидетеля, - кивнул головой Крюков,  но в глазах его что-то мелькнуло. – Пока свидетеля. А там видно будет.

- Ну-ну, - хмыкнул Сагайдачный, - хоть откровенно. Только, как говорится,  между нами, девочками. У тебя даже не кишка тонка, у тебя женилка ещё не выросла, меня упечь. Потому что не отдадут меня. Ты, что ли, вместо меня с немцами воевать будешь?  

В ответ Крюков косо усмехнулся, но ничего не сказал. А сказать было, что, навидался он ситуаций, когда «не отдавали». Отдавали, как миленькие. Ну, потрепыхаются они на уровне командования полка, позвонят туда-сюда и, нарвавшись на отказ или равнодушие на всех инстанциях, отступятся.  Потому что высшему начальству будет, конечно, дело до Героя Советского Союза, но ровно до того момента, пока ситуация не перейдёт в разряд гвоздя в сапоге. То есть, как только запахнет жареным, тут небожители и скиснут - их решимость отстоять подчинённого сдувается, и получают особисты провинившегося бедолагу в своё полное распоряжение.

Так что надежды Сагайдачного на заступничество верхов были, по мнению Крюкова, призрачны, потому что это заступничество значило   пойти против системы. НКВД, МГБ, военной контрразведки СМЕРШ – иди, повоюй с ними. Они тебе так повоюют, костей не соберёшь. 

- Раз пошёл у нас разговор не для протокола, - Сагайдачный откинулся на спинку стула, заложил ногу за ногу, выставив на обозрение не нюхавший щётки пыльный сапог.   Давно хотел спросить, тебя, Крюков. Что ты ко мне привязался? Все мы грешные,  я - не больше других, но гнобишь ты конкретно меня. Не самого, заметь, беззащитного, так сказать. В чём суть?

- Сути тебе захотелось? – повторил капитан и замолчал. Потому что сказать правду, до которой давно додумался,  он не мог, правда была в том, что в их случае схлестнулись две несовместимые системы, примирить которые было почти невозможно, ведь корни этих противоречий находились в непостижимых глубинах психики, до которой войне не было дела. 

 …Посещая в училище факультативные лекции по психологии, Крюков впервые услышал имя  Фрейда. О нём вскользь упомянул профессор-психолог, причём, упомянул с отрицательным подтекстом: вот, мол, апологеты капитализма, в частности, Фрейд,  утверждают, что поведение человека, все его поступки имеют в своей основе исключительно половой инстинкт. В то время, как советский человек доказал…Дальше шли лозунги уровня «жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи».

Не начни профессор выпутываться из ситуации, в которую сам себя и загнал, приоткрыв слушателям дверцу в буржуазную психологию, Крюков бы и ухом не повёл, мало ли Фрейдов на свете. Но волнительное словосочетание «половой инстинкт», а также то, что лектор начал юлить и противопоставлять, пробудило в курсанте интерес, и он в своё личное время, добыв на кафедре допуск, отправился в спецхран библиотеки и потребовал какую-нибудь книгу Фрейда. Ему принесли  «Психология масс и анализ человеческого Я».  Он прочёл её, таясь от сокурсников, и стал прикидывать категории Фрейда к повседневным отношениям в их коллективе, а впоследствии – и к отношениям со всеми, с кем сталкивался в жизни. И понял, что буржуазный апологет не такой уж  пустомеля, потому что фрейдистские установки, как, в  конце концов, понял Крюков, подходили почти ко всем житейским ситуациям и объясняли их почти идеально. 

Прикинул он старину Фрейда и к своим отношениям с Сагайдачным, и вылезла голая фрейдистская правда: в основе их противоречий лежала битва рядового члена стаи с альфа-самцом. 

Получалось ведь точно по Фрейду: ему – почёт, слава, звезда Героя и самые красивые бабы, а мне – колупаться в грязи.

 «Горе от ума, - хмыкнул  Крюков, - и что теперь? А ничего, все так живут, так что не ной». 

…Сказать это Сагайдачному он ни при каких обстоятельствах не мог, потому что  ссылаться на вражеского подпевалу Фрейда было для сотрудника советской контрразведки равносильно подписанию себе обвинительного приговора. По которому справедливый рабоче-крестьянский суд  отсыплет полной мерой, и не за такое отправляли на Соловки и ещё дальше.

- А суть в том, Сагайдачный, что есть одна закавыка, в которой я хочу разобраться, - сказал он капитану, извлекая из недр стола заветную блёклую папочку. – Как вы это объясните? – выкладывая перед лётчиком фото Сазонова и переходя на официальный тон, спросил контрразведчик. 

Реакция капитана была совсем не той, на какую рассчитывал психолог Крюков. Он предполагал удивление, «этого не может быть», «это не я» и прочий оправдательный лепет Сагайдачного, который последуют за демонстрацией фотографии  двойника. И это будет тот самый комплекс вины, который, как учили в спецучилище,  у подозреваемого нужно сформировать буквально на первом допросе. А там, декать, и до признания недалеко. 
Ничего такого не последовало: капитан, мазнув по фото рассеянным взглядом, спросил:

- Ты с какого года, капитан? 

- К делу не относится, - сказал Крюков, - и к тому же, вопросы задаю я. А вы, товарищ капитан, на них отвечаете. Это понятно? – снова подчёркнуто официально ответил Крюков.

- Ещё как относится, -  махнул рукой Сагайдачный. – Раз пошёл между нами разговор, как ты сказал,  не для протокола…давно хотел тебя спросить, откуда вас, таких ретивых, столько набралось? Все эти МВД, МГБ, СМЕРШ, следователи прокуратуры…всех и не перечислисть. Одни ведь книжки читали, песни пели одни, кино про Чапаева по сто раз смотрели. Мечтали об одном… А теперь  вы в каждом человеке видите предателя, вредителя и шпиона. Это как? 
Он поднял глаза на Крюкова и замолчал, пораженный переменой, произошедшей во внешности  особиста: у того даже губы побелели – от ярости, от страха ли, кто знает. 

- Да не переживай ты так, капитан, -  успокоил его Сагайдачный, откидываясь назад, - свидетелей нет,  значит,  и разговора нашего нет.  И предъявить мне ты ничего не можешь. И с тебя никто не спросит за то, что не пресёк вражеские разговоры, я ведь на тебя стучать не буду. Да и некому, кроме тебя, стучать, никого ведь с нами нет, а писать в инстанции – дело стыдное. Так что, спокуха, капитан, давай по теме. 
- Кстати, о следователе, -  глотнув воды из графина, сказал Крюков, - он будет у нас завтра-послезавтра, запарка у них там какая-то. И нам надо, пока есть время, сформировать, так сказать, согласованную позицию по гибели твоего Мороза, что там у него с парашютом приключилось. 

- Вот об этом и спрашивай, - согласно кивнул Сагайдачный, - а то фотографии какие-то суёшь.

Чувствуя, что теряет инициативу, Крюков попытался ещё раз выбить собеседника из седла и сказал, возвращаясь к истории с фотографией:

- У каждого - своя правда, капитан. Ты считаешь, что я хлеб народный даром ем, а я считаю, что делаю полезное дело – выявляю врагов. Которых вокруг хоть отбавляй, это я тебе, как профессионал, говорю. Немчура – народ  ушлый, их разведка не лыком шита, работает мастерски. Тем более что работать есть с кем, среди военнопленных всякие фрукты попадаются. Не поставь мы на их пути заслон, они по нашим тылам такого наворочают – век не расхлебать. – Он замолчал, пошуршал бумагами на столе и сказал:

-  Так что давай всё-таки закончим с твоим…двойником. Его ты, значит, не знаешь? – он пододвинул Сагайдачному фотографию.

- Не знаю, -  равнодушно ответил капитан, - а почему с двойником?

- Да ведь похожи вы, как братья, - ответил Крюков,  занося формальные данные Сагайдачного в протокол допроса. – Год рождения? – спросил он и отложил ручку. – Кстати, о школьных мечтах. Как и ты, мечтал  о небе. Ну, ты помнишь: «Комсомолец – на самолёт» и всё такое. Но здоровье подвело, какой-то изъян в сердце, расширение левого или правого желудочка, не помню точно. – Он помолчал, разминая очередную папиросу. 

- Кто похож? – Сагайдачный намеренно сделал вид, что пропустил откровения Крюкова,  - я с этим волчарой? Брось, капитан, показалось тебе. И как ты в такой атмосфере существуешь? – переводя разговор, он встал и подошёл к окну, снова закрытому и занавешенному куском плотной ткани, - тут не от сердца, тут от удушья помереть можно. Окно открыть, конечно, нельзя? – спросил он скорее для проформы и в ответ на отрицательное качание головой собеседника сказал как бы с сожалением: 
- Понятное дело. Шпион не спит. Что ж, ты прав - у каждого своя специфика. А урку этого я вижу в первый раз. Так и запиши, - сказал он без перехода, сел на место и, вспомнив слова Крюкова о небе, сказал себе:  «Эге, железным у них, похоже,  был только Феликс. А этот   вроде нормальный мужик с нормальными проблемами». Он тоже выбил из пачки «Норда» папиросу, но, так и не закурив, сунул её обратно.  «А ведь он контакт предлагает – спохватился вдруг комэск. -  Не-не-не! Знаем мы эти контакты! Особист есть особист, с ним ухо востро держи, их в спецшколах учат контакты налаживать. Кто его знает, какие он клятвы на верность долгу давал. Ты ему доверился, а у него долг. И сдал он тебя со всеми потрохами».  
- А ведь одногодки мы с тобой, капитан, я тоже с девятнадцатого, - Крюков снова запустил пробный шар, но Сагайдачный уже вышел из обаяния «нормального мужика» и на приглашение к разговору по душам не повёлся. Лишь молча  покрутил головой, изображая восхищенное удивление типа «всё знаете». 

– Значит, не знаешь ты Сазонова? – обмакивая перо в чернильницу-невыливайку, спросил Крюков. 

- Так он Сазонов? – переспросил Сагайдачный. – Ну, где Сазонов, а где Сагайдачный. Я хохол с Кубани, а он – явный русак. А то и еврей, - он покрутил головой как бы с удивлением, будто говоря: «очевидные же вещи,  неужели, вы, товарищ капитан, не видите?». – Откуда он, кстати, родом? – поинтересовался комэск у капитана, сделав попытку ещё раз заглянуть в блёклую папочку. Но  капитан отвёл его руку и спрятал  папку в сейф.

Он хорошо помнил биографию Сазонова. Тот был из Пирятина, там же жили все его родственники, но проверить их подноготную сегодня не было возможности из-за немецкой оккупации. «Ладно, сталинский сокол, летай пока, - неизвестно, к чему, приплёл он к ситуации Сталина,- потерпим».

- Он из Пирятина, - сказал он затем.

- Какая жалость, - неискренне  сокрушился Сагайдачный, - не проверишь. - И в глазах его что-то мелькнуло.  

Крюков посмотрел на капитана, подумал «экий ловчила» и с досадой признался себе, что первый раунд он проиграл, на сокрытие Сагайдачным уголовного родственника дело явно не тянуло. 

«А какая замечательная картинка рисовалась, - пожалел особист, - сбитый Мурашко, разбившийся из-за парашюта Мороз, бабы эти беременные…. Ну, ещё кое-что по мелочи. Красота!». 

И полный на данный момент облом.

«Ну, почему же «полный» - неизвестно кому возразил Крюков. – Есть еще Люда эта, укладчица-парашютистка. Григорьева, кажется? Кстати, должна бы уже прийти. – Он взглянул на часы, и тут в дверь  деликатно стукнула чья-то неуверенная рука. 

                                  Люда Григорьева. Допрос 
Ваня Мороз был первой и единственной любовью Люды Григорьевой, и его гибель зачеркнула её жизнь.

- Уйди, Муся, - сказала она пытавшейся её утешать подруге, - ты не понимаешь…  Солнце зашло? – спросила  она вдруг, поворачиваясь к входу в землянку, занавешенному плащ-палаткой. - Нету уже моего Вани, - она помедлила и тихо добавила:

- И меня тоже нету. 

- Да Господь с тобой! – ахнула Муся и неуклюже её обняла. – Найдётся Иван, - добавила она так убеждённо, что Люда посмотрела на неё с надеждой, - ты мне верь, я такое издаля чую. Объяснить не могу, но знаю, вернётся. – И увидев, что Люда её слушает,  сказала с напором:

- Вот с этим и живи. И жди. Сейчас спасти его можешь только ты. И твоя любовь, - добавила она уверенно, - и не такое бывало. 

Откуда Муся взяла слова про любовь-спасительницу, того не знаем. Может, подсмотрела в каком кино или прочла в книжке. Но слова эти, произнесённые от души, сотворили маленькое чудо: проплакавшая весь день Люда воспряла и смотрела на предсказательницу с робкой верой.

…Она тогда прождала  Ивана на стоянке несколько часов, и лишь с наступлением сумерек, когда по полю  протянулись длинные тени от леска не краю аэродрома, позволила Мусе увести себя в землянку. И её мир вдруг скукожился до размера этой землянки,  коптилка из снарядной гильзы не светила, а подчёркивала темноту и безнадёгу,  и не было от них  спасения. От малейшего сквозняка огонёк коптилки ходил туда-сюда, по стенам метались тени, казавшиеся Люде зловещими.  И на душе у девушки, утратившей понимание, зачем живёт, поселилась пустота и озноб одиночества. 

  В памяти всплывали разные картины её маленькой жизни, почему-то  вспомнилась наколка «нет в жизни счастья» на запястье у дяди Коли, маминого брата, вернувшегося перед самой войной из лагеря. В лагерь дядя Коля, врач по профессии, попал по навету склочного соседа по коммуналке, которому дядя, в приступе борьбы за справедливость, набил однажды рожу. 

Побитая рожа дорого обошлась драчуну: сосед по пьянке накатал на него телегу «куда надо», и борца упекли по пятьдесят восьмой, как участника белогвардейского подполья.  Соседа к тому времени тоже замотала лихая година да смертельные сквозняки: нашлась и на него одна принципиальная сочувствующая линии ВКП (б), и уехал дуралей недалеко, по меркам Союза. Всего-то в Сиблаг, но там и сгинул навечно – то ли сожрала его свирепая летняя мошка, то ли приголубила вечная мерзлота, кто знает. Но свершившееся правосудие дяде Коле загубленных лет не вернуло, вот и засинела у него на руке наколка насчёт  счастья. 

- Нет в жизни счастья, - сказала Люда вслух. 

Тут-то и возникла из пляски теней Муся и сказала ей насчёт любви-спасительницы, а заодно и о том, чтобы приготовилась к завтрашней встрече с особистом Крюковым, который действовал по принципу «куй железо, пока горячо»: пока клиент в прострации, нужно выдавить, вылущить из него всю подноготную. Потому что завтра, придя в себя, клиент может не сказать ничего. 

…Люда возникла на пороге крюковского кабинетика бледной тенью, Сагайдачный – он всё ещё оставался в комнате, – увидев Люду, вытаращил на Крюкова глаза.

- Не задерживаю, - сказал Крюков в ответ на его взгляд, давая понять Григорьевой, кто тут хозяин. 

- Ты её допрашивать собрался? – проигнорировав это «не задерживаю», спросил комэск. 

- Это вас лично не касается, товарищ капитан, - уже придя в себя от поражения  в схватке с Сагайдачным, жёстко ответил Крюков. – Повторяю: не задерживаю, можете идти.

- Ну, ладно, - сказал капитан, о чём-то думая,  пропустил Люду в кабинет и скрылся за дверью. 

- Велели прийти, - Люда всё ещё стояла у двери,  не поднимая глаз.

- Велели, велели, -  подтвердил Крюков, разглядывая девушку. И впервые за долгие годы работы в контрразведке в его душе шевельнулось нечто, похожее на сожаление: перед ним, по большому счёту, стояло полчеловека. Она была худа страшной военной худобой,  или же худобой беспризорника, которых Крюков навидался в бедовой своей жизни достаточно. 

«Как её скрутило, - подумал особист, отмечая и серый цвет лица, и коричневые тени под глазами, и дрожание пальцев, когда она пыталась застегнуть верхнюю пуговицу гимнастёрки. – Надо же, что любовь творит», - он покривил рот в подобии язвительной улыбки, но быстро  стёр её с лица. Понимая, что существуют, вопреки всему, некие неписаные правила отношений между людьми, которые преступать нельзя. Ибо, преступив, перестаёшь быть человеком и становишься похожим на заплечных дел мастеров. Садистов, о которых  недавно вещал Сагайдачный, и которых действительно стало вдруг поразительно много, – садизм вылезл откуда-то из самых потаённых глубин мозга, как привет от прошлых поколений, в жизни которых было много крови. 

Он ещё раз взглянул на девушку и вдруг подумал, что будь она трижды виновата в случившемся, он никогда не отправит её на гильотину. Именно так и подумал: «на гильотину». И ещё: в случае, если там не будет совсем уж неприкрытого злого умысла, умысла очевидного, который можно доказать. 

«Какой там умысел, - подумал он,  всё ещё рассматривая подозреваемую, - когда она полумёртвая. Злоумышленники так себя не ведут».

И Крюков, кивнув на стул, сказал: 

- Садись. 

Люда села по-нищенски, бочком, буквально на самый краешек стула. И скрестила руки на коленях, что, как вынес капитан из курса психологии, обозначало попытку замкнуться и не наговорить лишнего. 

Эти скрещенные руки  затеплили в душе капитана огонёчек, загоревшийся при первом взгляде на девушку. «Расскажешь ты мне всё, уважаемая, - подумал капитан, подумал беззлобно, по привычке всё доводить до конца, - а там видно будет, как из этого выпутываться. Помогу, если что. Но знать мне надо всю подноготную».

И огонёк снова затрепетал в душе. 

Объяснить, что с ним делается, откуда взялась жалость к возможной преступнице, он не мог. Но, чувствуя интуитивно, что сидит перед ним невинное и беззащитное существо, находящееся в полной его власти, он впервые об этом пожалел: не нужна ему была такая власть. И понимал Крюков спиным мозгом, буквально на уровне нематериальных инстинктов,  что сделать девушку виноватой,  отправить, в сущности, на погибель,  будет преступлением не только перед ней, но и перед памятью бабушки и своей совестью.  

Капитан уже знал, что такое совесть, как она может грызть, не давая уснуть по ночам.

 Случилось это вскоре после удачного раскрытия завербованного Абвером Сазонова: Крюков,  воодушевившись успехом и уверовав в свою проницательность и умение отличить врага от честного советского гражданина, за работу взялся с удвоенным рвением. Нипочём ему стали бессонные ночи, скудный паёк и постоянное дикое напряжение, он считал, что делает важнейшую работу, ради которой стоит жертвовать всем. А поговорка «лес рубят – щепки летят» стала на какое-то время его руководством к действию.

Руководствовался он ею, правда, недолго. И причиной переоценки ценностей стала одна такая щепка:  молоденький боец, уходя от Крюкова, со своего последнего в жизни допроса, повернулся от порога и неожиданно сказал:

- А мне сейчас лучше, чем тебе. Мне что: шлёпнут сейчас или чуть позже. И муки мои кончатся. А у тебя они только начинаются, потому что отправил ты на смерть невинного. И теперь тебе с этим жить. Совесть, рано или поздно, проснётся и загрызёт. Бывай, лейтенант, - сказал он, косо улыбаясь, -  будешь в церкви, помяни раба Божия Александра. 

И ушёл из жизни Крюкова, как он тогда думал, навсегда. 

Оказалось – не навсегда. 

Первый раз он приснился ему накануне Сталинграда. Приснился, как тогда, на фоне открытой двери, освещённый падавшим снаружи солнечным лучом. Да так явственно, будто только вчера шагнул в дверь, сказав Крюкову те слова про церковь и совесть. 

Почему он упомянул  церковь, Крюков понимал:   боец был верующим и почти открыто носил на груди крестик. Что стало последним аргументом в его обвинении,  не надо было на кресте клясться в невиновности.

- Так  он ещё и верующий?! - спросил-сказал капитан Мерщий и потёр ладошки, – что тут думать, лейтенант! – повернулся он к Крюкову, - дело ясное, поповский прихвостень, враг народа! Оформляй!

Сказано это было приказным тоном, и у молодого Крюкова не хватило характера возразить начальству. Насчёт того, что никто впрямую не подтверждает на сто процентов вину бойца. Так, косвенные улики: вроде, кто-то видел, как боец Арнаутов при наступлении бросил винтовку и поворотил назад, в окопы, чтобы отсидеться в безопасности. Но этот кто-то погиб в следующем бою, успев рассказать о трусости Арнаутова соседу по окопу. 

Этот сосед, противный, прыщавый дядька, и заявил на Арнаутова в особый отдел, мотивируя поступок тем, что иметь рядом с собой в бою возможного труса и предателя он не хочет. Потому и доложил. 

Крюков, которому поручили это дело, подивился такому рвению и задал Васнецову – так звали доносителя – закономерный вопрос: а не было ли в их отношениях с Арнаутовым какого-нибудь инцидента?

- Чего не было? – уточнил Васнецов, а, поняв, стал горячо отрицать инцидент. Отрицал так рьяно, что создавалось впечатление, что Арнаутова он почти любил. 

– И донёс ты на него по любви? – между делом спросил Крюков, которому история не нравилась категорически. 

- Да что же это, товарищ лейтенант, - взвился вдруг Васнецов, - по-вашему выходит, что как бы я виноват? А то, что хотел, чтобы вы поучили   солдата, чтобы он, значить, не того… труса, говорю, не праздновал, так это, значить, преступление? Не туда гнёте, начальник, - оскалил он зубы, и Крюков понял, что перед ним сидит бывший зэчара, неизвестно почему прицепившийся к соседу по окопу. 

Он не поленился и опросил бойцов взвода на предмет взаимоотношений Арнаутова и Васнецова. И всплыла очень интересная штука, которая объясняла всё.

Оказалось, что у Арнаутова была мечта – он рассказал о ней своему другу,  а тот,  пытаясь  выгородить  Арнаутова, - Крюкову. 

На войне  Саня Арнаутов  о  своей мечте почти забыл, но, нет-нет, да и всплывал в памяти сосед Юра Аболымов, перед самой войной  вернувшийся после срочной флотской службы в родной город. Он, помнится, ходил в морской форме по посёлку, и к месту и не к месту вынимал из кармашка-пистона настоящие серебряные часы-луковицу с брелоками – на одном из брелоков был изображён матрос в бескозырке набекрень и выгравирована некая надпись.

- Дум спиро – сперо, - прочёл её дядя Юра пацанам и пояснил: 

- Девиз водолазов. «Пока дышу – надеюсь». 

- А ты что ли водолаз? – спросил Васька Рыжий, самый шустрый из пацанвы.

- Угадал, Василий, - дядя Юра старался держаться степенно и с достоинством, и этим своим Василием поразил пацанов похлеще девиза водолазов. – А часы, - пояснил он, – награда за выполнение приказа вышестоящего командования.

Дяди Юрина тирада поразила салагу Арнаутова в самое сердце, и он дал себе зарок: когда вырастет – обязательно заведёт себе такие же часы-луковицу и набьёт на них девиз водолазов, уж очень он понравился неискушённому пацану.

(Скажу в скобках: пацаны выросли, дядя Юра  превратился в Юрку Аболымова, пьяницу и поэта.  А то самое «дум спиро – сперо» стало искрой, из которой возгорелось пламя мальчишеских судеб. По крайней мере, одной из них – Сани Арнаутова, будущего кавалера  трёх орденов Славы. Каковые по орденскому статуту считались эквивалентом Героя Советского Союза.  

Потом началась война,  Саня Арнаутов попал в пехоту если не в первый, то на десятый день войны – точно. И его биография пошла раскручиваться не так, как хотел он лично, а в соответствии с требованием момента да солдатского счастья, которое очень много значит на войне. Оно и улыбнулось ему в один из жарких летних дней сорок второго, когда они выбили немцев из окопов у деревни с говорящим названием  Великая Грязь. Грязи там, правда, не было, а была великая сушь калмыцкой степи и страшное безводье, от которого люди ломались быстрее, чем от немецкого натиска. 

Арнаутов вместе с другими бойцами спрыгнул в немецкий окоп и на бруствере увидел какой-то блеск – жирно и, как ему показалось, благородно сверкнула на солнце  некая железка.

Железка оказалась серебряными часами-луковкой, точь-в-точь, как у дяди Юры Аболымова.  

 Арнаутов как-то дал себе зарок ничего не  брать с немецких трупов, был один случай, который заставил его так решить. Но здесь всё было чисто: часы, полузасыпанные свежей землёй, лежали на бруствере как бы ничьи, их можно было считать простой находкой,  которую   наклонился и поднял. Он и поднял, и стоял, зачарованный, с часами на заскорузлой ладони, разглядывая их, как привет из какой-то другой, неизвестной жизни.  

Тут и застукал его Васнецов, неприятный востроглазый  тип с татуировкой на запястье: солнце то ли садилось, то ли всходило над горизонтом, обозначенным надписью «Север». Он без слов попытался выхватить у Арнаутова его находку, но промахнулся: у  Сани реакция оказалась лучше.

- Отдай, тля, - сказал урка, прищурив глаза, - глаз выдавлю! 

И тут же получил прикладом в лоб.
Бойцу Арнаутову не следовало этого делать ни при каких обстоятельствах, потому что довоенные зэки были народ серьёзный, убить могли запросто. Да и начальство, узнай оно о драке, в долгу бы не осталось: драки между бойцами пресекались беспощадно. 

Но не  того замеса оказался Васнецов,  бывший на зоне, видать, шестёркой: затаив на Арнаутова злобу, он стал ждать своего часа. И дождался: взвод, попав в засаду, драпал от немецких пулемётов в камыши. Драпал и Арнаутов, но закопёрщиком драпа был не он, как это представил особистам борец за правду бывший советский заключённый Васнецов.   

…Узнав подоплёку, Крюков пошёл на доклад к начальству, капитану Мерщий. И нарвался на демонстративное непонимание своей позиции.  Капитан встретил его хмуро, невнимательно пролистал  странички дела и  брезгливо отодвинул на край стола. И спросил:

- И теперь что? 

- Отпускать надо парня, ясен перец, - сказал Крюков, пребывая  отчего-то в хорошем настроении.

Начальник смерил его насмешливым взглядом и вдруг сказал:

-  Сдаётся мне, недолго ты у нас протянешь. Жалостливый больно, таким в контрразведке не место, тебя любой говорун уболтает. 

Он прошёлся по кабинету, взялся заваривать чай, - всё это молча, как будто над чем-то размышляя. Затем, остановившись против лейтенанта, сказал:

- А  Арнаутова  отпускай. Решился – отпускай. Невелика потеря, - добавил он и отошёл, услышав бульканье закипевшего на спиртовке чайника. – Есть, в конце концов, военные следаки и прокуроры, это их дело – доказывать виновность или невиновность фируганта. А наше дело – выявил, собрал первичные сведения и передал по команде. Давай, действуй.

Много позже, насмотревшись на войну во всех её видах и поближе узнав своего непосредственного начальника, Крюков поймёт, что в случае с Арнаутовым Мерщий притравливал его на дичь, давая младенцу-контрразведчику возможность поиграть с жертвой и принять решение самостоятельно. Так кошка, принеся в зубах живую мышь, отдаёт её котятам, уча охотничьим навыкам.  

Прокурорский следователь, равнодушно выслушав Крюкова насчёт корысти Васнецова, бросил:

- Разберёмся, лейтенант. То, что взвод опросил – молодец, мне работы меньше. Васнецов, конечно, тот ещё подарок, так что будем разбираться в деталях. Ты мне какую-никакую комнатуху организуй.

…Передав Арнаутова следователю,  Крюков его больше не видел. Солдатская молва говорила разное, в диапазоне от дисбата до лагерей. Крюков всё собирался уточнить, но так и не уточнил: сначала боялся нарваться на худшее, а потом начался Сталинград, стало не до судьбы какого-то солдатика, не поделившего карманные часы с соседом-окопником. После Сталинграда  Крюкова перевели в авиацию, в деевский полк, и история с Арнаутовым заглохла окончательно.  

Хоть и  с опозданием, проясним ему, чем кончилась для Арнаутова  та история. 

Военный следователь оказался человеком въедливым, и справедливость, как говорится, восторжествовала. Васнецова он вывернул буквально наизнанку – очевидцы  позже рассказывали, что входил стукач в кабинет следака на полусогнутых, а выходил  трясясь. Что уж говорил ему следователь, осталось неизвестным, только слова он, видать, нашёл весомые, и Васнецов, по слухам, вскорости написал признание, что оговорил однополчанина из желания отомстить. А после одной военной операции, в которой участвовал полк, вопрос решился окончательно в силу «естественного выбытия из строя заявителя», как написал в своём отчёте следователь. 

Можно ли считать естественным «выбытием из строя» тот факт, что интриган и стукач в ходе атаки получил пулю в лоб, мы не знаем. Но в справедливость утверждения «каждому по делам его» верим без оглядки. 

А рядовой Арнаутов, вскинув на плечо безотказный ППШ, пошагал военными дорогами  дальше и дошагал до Берлина, много чего сотворив на своём пути. Что и засвидетельствовала жизнь теми самыми орденами Славы…

      Историю с часами Крюков вспомнил, глядя на скукожившуюся у его стола девочку-подростка, по вине которой, возможно, погиб человек. Да не просто человек, а жених этой самой девочки – каких только выкрутасов не выделывает жизнь.  

- Что имеете сообщить? – спросил он Григорьеву, закончив  вносить установочные данные в протокол допроса свидетеля.

Она посмотрела на него удивлённо, затем в два приема из-за душивших слёз тихо сказала:

- Иван…погиб.

- А отчего погиб? – снова уточнил он, понимая, что говорить с ней сейчас толку мало, потому что  Григорьева находилась на грани истерики. Но завтрашний приезд следователя военной прокуратуры, который с ней уж точно церемониться не будет, побуждала Крюкова к действию: хочешь – не хочешь, а предварительное расследование он должен провести. Да и девку было жалко, уж больно несчастной она выглядела. А как корабль назовёшь, так он и поплывёт, считал Крюков. Какое первичное мнение о ситуации ты озвучишь, такое и будет превалировать в дальнейшем расследовании – особисты и прокуратура - при всех непростых внутренних отношениях - друг друга старались не подставлять.

- Так отчего он погиб? – снова спросил Крюков укладчицу, занося перо над листком протокола. 

- Парашют, - ответила она и судорожно всхлипнула. – Парашют не раскрылся.  

- Не раскрылся парашют, - повторил капитан,  вписывая её слова в протокол. – А почему? Ну почему? Спрашиваю тебя, как профессионала, - уточнил он, не повышая голоса. – Впереди много допросов, так что давай думать, на чём стоять, – неожиданно для себя сказал Крюков, как бы подсказывая девушке, что он свой и ему можно доверять. «Но дальше, в ходе допросов с участием других следователей, всё будет иначе», - как бы говорил его тон. - Как – неизвестно, но иначе – это без сомнения. 

- Да откуда же я знаю, товарищ капитан, - взмолилась Люда, - зонтик укладывала позавчера, буквально накануне вылета. Всё, как обычно. Ветер, правда, мешал, так что мне сержант Самохвалова помогала. 

-  Мороз что, менял парашют? – поняв, что под «зонтиком» она имеет в виду именно это средство спасения, - почему?

- Да что-то у него было с вытяжным тросиком, - тихо сказала Люда, - то ли перетёрся и мог оборваться, то ли ещё чего…

В голове у Крюкова, как в калейдоскопе, завертелись картинки, одна другой замысловатее.  Мог  Мороз вылететь со старым парашютом, который не раскрылся из-за оборвавшегося тросика? – спрашивал себя капитан. Теоретически, конечно, мог: впопыхах перед вылетом и не то бывало. 

Могла возникшая из ниоткуда сержант Самохвалова, помогая Люде укладывать парашют, уложить его так, что он не раскрылся? Могла, чужая душа, особенно женская – те ещё потёмки. Мало ли… Не поделили мужика, «так не доставайся ж ты никому»! Для того чтобы хладнокровно убить человека, нужны, конечно, стальные нервы, но война – дама кровавая, чего на ней только не бывает. 

Дело, казавшееся сначала простым, начало запутываться, появлялись новые версии, которые предстояло проверять. «До приезда следака не успею, - подумал Крюков, - значит, надо сделать то, на что хватит времени».

- У тебя командир взвода Демиденко? – уточнил он. Григорьева кивнула головой, и Крюков, открыв дверь в коридор, крикнул: 

- Кузнецов!  

И когда появился порученец, пожилой старшина в лихо сидевшей пилотке, приказал:

-  Командира БАО капитана Гиля и сержанта  Демиденко ко мне.  Кто у  Мороза  механик?  – спросил он у Григорьевой, безучастно наблюдавшей за  происходящим.

- Сержант Васьков, - по-прежнему тихо ответила Люда, - он на аэродроме.

- И его тоже. Возьми мою машину и пулей, – приказал он порученцу, - у тебя десять минут. Да пусть книгу регистрации регламентных работ захватят, - добавил он, зная, что книга эта – единственный документ, фиксирующий манипуляции,  в том числе и с парашютами, – замену, укладку, какой-нибудь мелкий ремонт и прочее.  - И по прибытии пусть ждут в коридоре, вызову, - добавил он, возвращаясь к Григорьевой.

- И всё-таки, - начал он, сев за стол, - между вами и  Морозом чёрная кошка, часом, в последние дни не пробегала?

- Это вы, товарищ капитан, намекаете,  будто я его убила? Ну, парашют неправильно уложила, и он не раскрылся? – тихо  проговорила укладчица, впервые посмотрела на Крюкова в упор и сказала: – Да меня теперь на свете ничего не держит. 

И продолжила, как бы  думая вслух:

- Всех родных немец вместе с деревней спалил. – Она помолчала и добавила бесстрастно, как о чём-то заурядном,  видать, перегорело: 

- Помните, через Дворики шли? Там мои и лежат. Все до единого, даже грудничка сестриного он не пожалел, - имея в виду немцев, сказала Людмила, подалась вперёд, оперлась  локтями о колени и так застыла.

-  Ваня только и держал на земле, - заговорила она и снова посмотрела на капитана пустыми глазами, - а теперь чего ж. Зовёт к себе, снится, что ни  ночь. А вы – я убила. Грех вам будет, товарищ капитан, не виновата я,  парашют уложила, как надо. 

То, что несчастная эта Григорьева приплела к ситуации Бога, было для  Крюкова  своего рода упрёком.

С Богом у него были свои отношения, которые он скрывал не только от однополчан - что однополчане! сегодня жив, а завтра – кто знает. А вот коллеги по контрразведке – тут дело обстояло куда серьёзнее: прознай они, что коммунист и единомышленник верит в Бога – и не будет завтра коммуниста, рожки да ножки останутся. И закопают его коллеги, причём, сделают это с большим удовлетворением – в этом Крюков не сомневался на йоту. 

…Первые строчки, которые юный Алёша Крюков запомнил наизусть, были «Отче наш, иже еси на небесе…» - дед с бабкой, у которых он жил до десяти лет, каждое утро и вечер повторяли эти слова, истово кланяясь темным иконным ликам. Так что, когда после революции вдруг было объявлено, что Бога нет, в это поверили только те, кому это было выгодно. 

На праздник иконоборчества, устроенный уполномоченным из района на их выгоне, дед Савва не пошёл. 

- Я  с пьянью и лодырями праздновать должен? – спросил он бабку, сидевшую со скорбным лицом в красном углу под иконами. – Заметь, Алёша, - обратился он к внуку, - кто с Богом борется. Полудурок Ряпа, Сонька-Шпагат да Васька Рыжий. Пьяница на пьянице, ни одного путного человека. Силины, Арефьевы да Горностаевы по домам сидят. А почему? Да потому, что врёт ваш комсомол – есть Бог и на небе, и на земле. И воздаст он каждому,  потому - всё видит. Нескоро, правда, скажет. Но скажет, не сомневайся. 

Но пока Бог не сказал,  Силиных, Горностаевых и ещё с десяток семейств в лихие тридцатые выдворила родная рабоче-крестьянская власть из деревни на Восток, где они и сгинули с концами: ни весточки, ни письмеца никто из односельчан от них так и не получил. 

- Помни Алёша, Бог есть! – сказал дед Савва, провожая молодого Крюкова на учёбу в землеустроительный техникум, - и живи с этой памятью, больше ни о чём не прошу.  Вот тебе, - он вложил в Крюковскую ладонь потемневший от времени нательный серебряный крест, - открыто не носи, дураков на свете много. Но имей его с собой всегда. Зашей в подкладку и ходи, он тебя спасёт от всего. Ну, Господь с тобой, - дед размашисто перекрестил внука, и они расстались навсегда. 

Потому что дед вскоре умер, но Крюков не смог приехать на его похороны, был далеко на Востоке, на Халхин-Голе – к тому времени его забрали в армию. А дальше  началась большая война, заставившая людей жить по её законам. 

…- Ты, Григорьева, - сказал Крюков, увидев, как страдает девушка, - так-то не нужно. Война идёт, каждый человек на счету. А ты – помирать. Жить надо, Людмила, - сказал он, не зная, как вести себя в этой ситуации. С одной стороны – перед ним сидела подозреваемая, которую следовало проверять до самого, как говорится, донца. С другой же стороны – он чувствовал, что девчонка действительно убита тем, что случилось. Потому что так врать могла только гениальная актриса, каковой несчастная укладчица явно не была. 

- Что ж мне с тобой делать, Григорьева? – спросил он механически, не надеясь на ответ. 

- Делайте, что хотите, -  ответила она и махнула рукой, - мне всё равно. Один был свет в окошке, Ванечка мой. А теперь чего? – спросила она вдруг у капитана и тихо заплакала. – Кому я нужна такая? Война кончится, и куда мне? Ни родни, ни Вани, никого. Пусто на всём белом свете. 

И такая тоска пролезла в видевшую много чего комнату, такое горе- злосчастье дохнуло смертным духом одиночества, что проняло Крюкова до самих печёнок.  Люда серым комочком сидела на стуле и беззвучно плакала, вытирая слёзы какой-то жалкой тряпицей, а топор отчаяния кроил на части капитанскую  душу. «Да что же это такое? – вопрошал он себя, - возьми себя в руки сейчас же!». Но не бралось, в груди поселилась серая жаба и давила  на сердце сопереживанием и  растерянностью оттого, что не знал он, к чему, к какому жизненному якорю пристроить девчонку. 

«Ладно! – сказал он себе,  сгоняя с лица остатки эмоций, - как-то оно будет. Девку, конечно, не отдам. Но проверю. Это не мне, это ей надо».

- Ты, вот что, Григорьева, посиди пока в коридоре, а я с твоим начальством разберусь. Да не плачь ты, - сказал он и вдруг дотронулся до её руки, - образуется. Тебе сколько лет?

- Девятнадцать, - всхлипнув, она подняла не него глаза, в которых, как показалось Крюкову, появилась ещё не надежда, но некий её проблеск.      - В  январе исполнилось. 

- Вот видишь, - будто обрадовался он, - девятнадцать! Жизнь ещё не начиналась. Ничего, Людмила, перетерпи. Потом будет легче, по себе знаю.

Врал капитан, ничего он по себе не знал, потому что не клюнул его пока жареный петух любви до гроба с последующей разлукой и смертью. Но из курса психологии он действительно помнил, что у всяких эмоциональных состояний человека есть фазы, преодолев которые, психика успокаивается и приходит в норму. Исключения, конечно, бывают, но тогда либо пуля в лоб, либо в дурдом. Но до такой крайности, он надеялся, его подопечная не дойдёт.

«И на кой чёрт вас в армию берут!» - имея в виду всех женщин на войне, с досадой подумал он. 

…Допрос возможных свидетелей не дал ничего. Вернее, так: допрашиваемые командир взвода сержант Демиденко и командир БАО капитан Гиль подтвердили, что, согласно регламенту, старый парашют лейтенанта Мороза был заменен на запасной в связи с обнаруженным частичным износом – опасной для его нормальной работы потёртостью вытяжного троса.  О чём была сделана соответствующая запись в книге регламентных работ, каковую капитан Гиль и предъявил.

«Ну и слава Богу! Остальное – после освобождения  Новосёловки, где упал Мороз», – тайно вздохнул Крюков, испытывая неожиданное облегчение и прикидывая, что бы ещё сделать до приезда следователя прокуратуры. Так ничего и не придумав, он отпустил свидетелей и отправился  к себе, подумав напоследок, что на этом расследование можно прекратить: пока наши выбьют немцев из Новосёловки, много воды утечёт в Донце…

                                    Мурашко. Путь в небо
  Сержант Мурашко в истребительную авиацию попал случайно: в тридцать шестом повёлся на уговоры одноклассника Валерки  Сивого да на призыв «Комсомолец – на самолёт» и поступил в аэроклуб.  А дальше была игра фортуны: закопёрщик  Сивый в клуб не  прошёл из-за здоровья, а Толю Мурашко взяли безоговорочно.

Вскоре  наступило время идти в армию, и его, вполне  ожидаемо, направили в истребительный полк, расквартированный в украинском городишке Соснице. Городок действительно славился сосновыми лесами да тихой речкой Десной. Других достопримечательностей в Соснице не было, разве только племенной завод, где разводили каких-то породистых коров. В воздухе вовсю носились флюиды войны, и их полк вскоре  перебросили к западной границе, в Проскуров.
Советская авиация по-прежнему нуждалась в лётчиках, и Мурашко, как окончившего аэроклуб, после первого года службы в батальоне аэродромного обслуживания (БАО) направили прямиком в лётную школу в город  Батайск Ростовской области. И окончил он её в сороковом  году, аккурат перед началом войны. Вернувшись в родной полк сержантом*, он встал на довольствие, разместился в общежитии и вполне безмятежно, несмотря на витавшую в воздухе тревогу, стал строить планы на будущее. 

Толя Мурашко, выходец из простой и практичной рабочей семьи,  по поводу своего будущего не волновался, считая, что раз уж встал в авиационную колею, по ней и нужно методично шагать. Беря одну за другой ступеньки лестницы, которая рано или поздно приведёт его к каким-то сияющим вершинам, о которых он пока не задумывался в деталях. «Летать у меня получается, - говорил он себе,  –  остальное приложится, не боги горшки обжигают».

Горшки обжигали не боги, их на ту пору обжигали немецкие асы, которые мгновенно спустили Толю с небес, сбив его уже в первом вылете в июне сорок первого. 

Причин  нашего фиаско в сорок первом – великое множество, о них написаны тысячи страниц, так что остаётся лишь сказать, что случай с Мурашко был типичным: немцы упали на аэродром с небес огненным смерчем, наши попытались взлететь, и кое-кому это удалось, в том числе сержанту Мурашко.  
      Взлететь-то он взлетел,  но что делать дальше – не имел ни малейшего понятия: на истребителе И-16 он успел налетать всего двенадцать часов и уяснил  одну неприятную истину: «ишак» был строптив до изумления, до невероятности, держать его в равновесии, а тем более крутить высший пилотаж, без лётного опыта было немыслимо. Вот и летел  сержант по прямой, пока в рассветной мгле его не застукал «мессершмитт», выскочивший сверху с невероятной скоростью  и без пауз влупиший по краснозвёздному истребителю изо всех стволов.  Мурашко понять ничего не успел, лишь ощутил колоссальной силы удар, от которого машину швырнуло влево и вниз, а от    обшивки оторвался и улетел назад какой-
то кусок, скорее всего – капот двигателя. 
      «Мамочки мои! – ахнул Мурашко, - спаси и сохрани, Царица небесная! Что ж делать-то?».

Люди реагируют на смертельную опасность двояко: одни теряются и плывут по течению в надежде, что само рассосётся, другие же вцепляются в жизнь зубами и делают всё, чтобы спастись. При этом
включается весь опыт, накопленный поколениями предков, и, случается, помогает.

Мурашко, как оказалось, относился ко второй категории людей и потому повёл себя на пороге смерти вполне  разумно, то-есть, начал действовать, как учили в лётной школе: прежде всего, попытался определить, кто под ним, свои или враги. Он посмотрел вниз – там, оставляя за собой огромный столб пыли, споро катила на восток танковая колонна с крестами на верхах башен. Так что о парашюте пришлось забыть, потому что прыжок на голову немцев означал в лучшем случае плен,  в худшем - смерть. 

Он покачал ручкой, проверяя, слушается ли самолёт рулей. И к огромному удивлению обнаружил, что слушается. Оставалось, значит, единственное: развернуться и тянуть до упора, пока не прилетишь к своим, которые, как он думал, должны быть где-то недалеко. Но, посмотрев на неподвижно застывший пропеллер, он понял, что никуда не долетит, в лучшем случае – опередит немецкую танковую колонну на десяток километров, что было тоже неплохо.
Самолёт, тем временем, хоть и не пытался сорваться в штопор, но планировал с резким снижением,  и об отрыве от немецких танков на десяток километров следовало забыть. А делать то, что диктовала ситуация: немедленно садиться на брюхо. Благо, как помнил сержант, за небольшим леском, над которым он летел, простиралось пшеничное поле. 

«Значит, плен?» – спросил себя Мурашко, сходу отбрасывая вариант смерти. И зло сказал:

- Ты сядь сперва. А там будет видно.

И он решительно вцепился в ручку управления, пытаясь приподнять нос самолёта, чтобы как можно дальше улететь от немцев, чьи пыльные столбы виднелись на горизонте. 
     Фронтовики расскажут тысячи историй счастливого спасения на войне, когда из безвыходного и смертельного положения вдруг находился выход, да такой, что остаётся ссылаться на чудо и божий промысел. Потому что ничем, кроме этих двух нематериальных категорий, невозможно было объяснить спасение. Так получилось и с  сержантом Мурашко, чей век на  земле только начинался: впереди на дороге он увидел хвост пыли, догнал его и понял, что там, параллельным с ним курсом, изо всех своих невеликих силёнок рвётся на восток до боли родная полуторка Газ АА, кузов которой был под завязку набит нашей
------------------------ 
*Спасибо маршалу Семёну Тимошенко, приказавшему выпускникам лётных школ и училищ присваивать при выпуске не офицерские, а исключительно сержантские звания.

пехотой - её штыки тускло  поблёскивали на солнце.

     Он плюхнулся на брюхо и, оставляя за собой коридор в пшенице, пропахал метров пятьдесят, быстро отцепил привязной ремень и бросился 
к шоссе – до него было каких-то сто метров. Которые, впрочем, дались ему с трудом: пшеница  хватала за ноги, и бежать было почти невозможно. Но  лейтенант таки успел: едва выбравшись из пшеницы на обочину дороги, он увидел ту самую полуторку с блестевшими над кабиной штыками и отчаянно замахал руками. Машина встала перед ним, и из кабины на него уставились две пары глаз – шофёра и пассажира, старшего лейтенанта с забинтованным горлом.

 Мурашко приложил руку к шлемофону,  собираясь доложиться по всей форме, но старлей, зыркнув на него уставшими глазами, просипел сорванным голосом:
- Да видели мы, как тебя ссадили. Давай в кузов, там  все такие.

И машина, дождавшись, пока он заберётся в кузов, снова  побежала вперёд. А спасшийся  сержант, втиснувшись с грехом пополам в толпу,  так и остался  стоять у заднего борта, потому что кузов был действительно полон, причём тут были не только здоровые, но и раненные красноармейцы.

К вечеру  сержант Мурашко, сменив несколько попутных оказий, прибыл в родной Проскуров и снова встал в строй. 

На аэродроме творилось неописуемое,  и его невозможно было объять их ещё гражданскими мозгами. Война как будто говорила: всё, чем вы жили в прошлой жизни, здесь не стоит выеденного яйца, потому что прошлые интеллигентские штуки, типа «не бей лежачего»,  теперь не работают. Вернее, работают с обратным знаком: лежачего добей. А вот вам и подтверждение: над аэродромом появились пикировщики Ю-87, сразу встали в правый пеленг, и первый самолёт, крутнув полубочку, свалился в пике и с ужасающим воем понёсся к земле.

- Хана, - сказал кто-то рядом, - он с вертикали в пятак попадает, не то, что в окоп.  
Но у немцев была, видать, конкретная задача – уничтожение матчасти. Первая бомба рванула в ближайшем капонире, где стоял совершенно беззащитный новенький И-16, тут же превратившийся в огненный шар. 
И пошло-поехало: «юнкерсы», как на учениях, ничего не боясь, заходили на цели, спасения от их ударов не было никакого, так что через десять минут аэродром стал огромным – от края до края – костром. Горело всё, что могло гореть: самолёты, бензозаправщики, деревянные казармы, горели деревья, вздымая к небу пылающие ветки-руки. 
«Такого не может быть, - шептал Мурашко, - это не по правилам», - как будто у войны были какие-нибудь правила, кроме убить врага. 

Ни одного здравого соображения, что делать, у  сержанта не было,  ему хотелось одного: забиться в щель и сидеть до тех пор, пока не кончится смертельная круговерть. «Пели же про малую кровь и  могучий удар, - почему-то вертелось в голове, - так это про  немцев песня? Не про нас? Не может быть!» - обрывки мыслей плясали в голове какой-то невероятный танец, не давая человеку сойти с ума. 
…Приготовиться  к войне морально нельзя. Можно научиться стрелять, пилотировать самолёт, запускать торпеды, рыть окопы, подбивать танки, но нельзя мгновенно ввести психику человека в военное состояние и научить  не реагировать на развороченное миной женское тело на обочине дороги, когда наружу  вылезло всё: кишки,  непереваренная и переваренная еда, торчащие из сапог окровавленные мослы, а голова с выпученными глазами и накрашенными яркой помадой губами откатилась в дорожную пыль… 
К этому привыкнуть мгновенно нельзя, здоровая психика будет долго сопротивляться подобным картинам, повторяя про себя, что такого быть не может. Не должно быть. 

 И лишь по прошествии времени, навидавшись всякого, человек перестаёт бледнеть при виде горы трупов на поле боя. Потому что во имя выживания в солдате что-то притупляется,  но потом, в мирной жизни (если удастся дожить) война с её  ужасами приходит во сне, заставляя  кричать по ночам, пугая близких. 
Потому и не любят прошедшие ад ветераны вспоминать военные будни и плачут, глядя телевизор…
…На смену отбомбившейся восьмёрке прибыла новая группа «юнкерсов», и всё началось сначала. Сквозь взрывы доносились крики и стоны раненых, на окраине аэродрома затявкала зенитка, но тут же умолкла: пара «юнкерсов» спикировала на неё и, видать, успешно. Но вдохновлённая примером отчаянной зенитки,  земля  начала огрызаться. Стали слышны одиночные выстрелы, сливавшиеся в беспорядочную трескотню, слышимую во время пауз между заходами пикировщиков. 

И вдруг – диво дивное! – очередной «юнкерс», не выходя из пике, воткнулся в землю прямо посредине лётного поля. Очевидно, нашёлся какой-то наш отчаянный снайпер, которому удалось-таки всадить винтовочную пулю немецкому летуну между глаз.
Взрыв до самых небес потряс  и землю, и зарывшихся в неё людей – видать, у пикировщика ещё оставался запас бомб, который и сдетонировал при встрече с землёй. 
То ли немцы огорчились от гибели коллеги, то ли не получали ещё по рылу от беззащитной земли, но они как-то быстро и неряшливо отбомбились, построились в клин и ушли с набором высоты на запад. 
Едва стихли разрывы, сквозь рёв огня стали прорываться звуки – это был непривычный пока стон уцелевшей в огне жизни. Оказалось, что, вопреки смертоубийственной бомбёжке, живые всё-таки есть, хотя у Мурашко было твёрдое убеждение, что никто, кроме него, не выжил. Оказалось, выжил;  мало того, выжившие засновали по аэродрому, начав делать какую-то работу. Скорее всего, это была работа по спасению того, что ещё можно было спасти. Прежде всего, людей: взвыла сиреной и заулюлюкала полковая «скорая», спеша куда-то поперёк лётного поля. Следом за ней, тоже с воем сирены,  промчалась пожарная машина, направляясь к очагу особенно яростного огня. Сержант понял, что и людей, и машины кто-то направляет – вопреки тому, что их всех только что хотели убить, живые всё-таки остались и, мало того, готовятся воевать.
Он вылез из окопа и пошёл к зданию штаба полка, которое виднелось сквозь дым на краю лётного поля. Одноэтажка красного кирпича странным образом уцелела, видно, немецким бомбардировщикам  и вравду дали приказ уничтожать прежде всего самолёты противника. 
Продираясь сквозь кусты, Мурашко увидел, что в зарослях сирени кто-то лежит, какая-то небольшая фигура в чёрном, как у полковых технарей, комбинезоне. Технарь и оказался – его, Мурашки, механик Вася Поляков, с которым он полчаса назад разговаривал о барахлящем моторе «ишака». Вася лежал лицом вниз,  неестественно подогнув под себя  правую ногу.
Это была первая смерть, которую Мурашко видел близко, и, не зная, что делать, он поступил, как учили: взял Васину руку и попытался нащупать пульс. Рука была холодная и неживая, и  сержант понял, что Вася мёртв. Он перевернул его на спину и почти отпрыгнул назад: левого глаза у механика не было, вместо него зияла кровавая дыра с ошмётками плоти. Видать, осколок, войдя в темя, вышел через глаз, оставив после себя выходное отверстие размером с яблоко. Так что шансов у Полякова не было.
«Мамочка  родная, - откинувшись назад, прошептал Мурашко, - может, ну его, эту авиацию. Пристроиться каким-нибудь писарюгой, всё больше возможности выжить».

Мысль эта – выжить во что бы то ни стало – засела в мозгу  сержанта с первых дней войны. Он своим  практичным умом понимал, что шансов, конечно, мало, немец пёр неудержимой лавиной и при таких темпах война скоро кончится. «Но ведь не всех же перебьют, кто-то останется», думал Мурашко. «Потому что нужна же будет немцу после войны рабсила, иначе зачем хапать чужие земли!». 

И теперь, после того, как его сбили, после того, как он, согласно присяге, вернулся в полк, а его второй раз попытались убить, но он выжил назло бомберам, которые «в гривенник попадают», - после всего этого  он и  решил раз и навсегда, что следует приложить всю сноровку, чтобы остаться в выжившей половине. А там – будь, что будет, везде люди живут.
 …Оставив  убитого Васю Полякова на попечение похоронной команды и идя к штабному зданию, он решил, что первым шагом к выживанию на войне может стать переход его, Мурашки, в «писарюги»: парень он грамотный, пишет разборчиво, служить готов, почему бы и не попробовать.

Он ещё не понимал, что охочих перейти в штабные писаря – вагон, а лётчики – товар штучный, и он, хоть из кожи вылези, на тёплое местечко не попадёт, никто его, боевого и обстрелянного уже лётчика, в штаб не отпустит
С этими настроениями  сержант Мурашко попал в эскадрилью капитана Сагайдачного, так как его родной полк после того убийственного налета, перестал существовать, как боевая единица,  -  он лишился не только девяноста процентов техники, но и половины личного состава. Полк отправили на переформирование, а часть лётного состава, включая Мурашко, передали другим авиаполкам, испытывавшим огромный дефицит лётчиков.
                                         Свадебный переполох
- Приказано считать, что мы победили, - зачитав  штабу полка приказ Военсовета фронта, сказал майор Деев. - Приговор, я бы сказал, не окончательный, немцы ещё себя тут покажут. Но у нас, судя по всему, пара дней на отдых есть. Так что подчищайте хвосты, вы их знаете лучше меня.  Никаких безобразий, конечно,  не потерплю, не сегодня – завтра снова начнётся, чует моё сердце. 
- Отдохнуть бы ребятам, - сказал замполит, майор Пименов, - даже с меня штаны вот-вот упадут, так отощал.

- Не  возражаю, - ответил Деев, собирая со стола бумаги, - сегодня отдых, пусть отсыпаются, но завтра – полная боевая готовность.  
…- Совсем ты, старшина, с глузду съехал! – Муся бегала по каморке Аникина от стола к двери и обратно, умудряясь  искоса заглядывать в висевшее над умывальником зеркальце  для бритья. – Вот скажи, что, по-твоему, этот «узкий круг» значит? Это значит, Рогова на свадьбу позвали, а того же Лёню Маленьких – хрена с два. Так, по-твоему? – она нависла над старшиной каменной тучей.

- Угомонись, холера, у тебя вон из ноздрей дым идёт! - с досадой отмахивался от неё старшина, которому перепалка с Мусей была очень не ко времени: он  обновлял ведомость для постановки на довольствие прибывшего пополнения, надо было успеть до обеда, иначе люди останутся голодными. 
- Давай так, - сдался старшина, -  приходи ко мне после обеда, ближе к шести, и обсудим список. Не до тебя сейчас, «молодых» кормить надо.

- Что значит «список»? Какой «список», Аникин? Возьми списочный состав полка, вот тебе и  список приглашённых. Гулять должен весь полк, иначе хрен тебе лысый, а не гулянка. Ничего делать не буду! Ты пойми, Аникин, для них эта свадьба – как дома побывать! Много они здесь радости видят? А тут – такое дело: жених, невеста в фате… Понимаешь? – опять взвилась Муся. 

- Слушай мою команду! – старшина врезал кулаком по столешнице так, что подпрыгнула чернильница-невыливайка. – Старший сержант Спицына, покиньте кабинет! Это приказ. Жду вас к восемнадцати ноль-ноль, - сбавив тон, закончил Аникин, погружаясь в ведомость.

- Ты, конечно, командир, и я подчиняюсь, - в Мусином голосе крылась здоровенная зуботычина, - но ты меня знаешь. Я до комполка дойду, Аникин, не сомневайся.

- Да я что, против? – плаксиво сказал старшина, в который раз пасуя перед Мусиным тараном, - я – только за. Но всё надо сделать по уму-разуму, а не на бегу между приёмом пищи и сном. Так что к восемнадцати. И прихвати с собой Майданникову.
- Это ещё зачем? – прищурила глаз Муся, - То-то я смотрю, как Аникин на кухне, так эта кобылища прямо белым лебедем...  Гляди у меня! – она поводила перед носом старшины указательным пальцем, который соответствовал общей Мусиной комплекции и был немаленьким. – Не будет тебе Майданниковой, сами разберёмся! – отрубила Муся, и её выдуло из каморки.
- Уродится же холера, - сказал вслух старшина, но в голосе его слышалось явное одобрение и малая толика гордости, что такая огонь-баба принадлежит ему и душой, и телом.

Тайны из того особой не делали: облагодетельствовала любовь своим вниманием двух не первой молодости людей, у которых не было на белом свете ни единой живой души, так что никаких моральных норм они не нарушали. Старшина Аникин, женившись когда-то на Красной армии, оставался ей верен до дури, хоть мужик был видный, не обделённый  женским интересом. Муська же, выросшая в детдоме, тоже, подобно старшине, самовольно  повенчала себя с армией, хоть и писала письма маме – воспитательнице родного детдома, у которой таких дочурок были десятки. Если не сотни – с началом нового века наша бедная родина ныряла из огня да в полымя, из одной войны в другую, и лихая година гуляла по человеческим судьбам, в том числе детским.
…А сцепились они с Мусей по вполне  необычному по тем временам поводу. Не за горами была свадьба капитана Сагайдачного и Тамары Катуниной, и  задолго до этого выдающегося - по военным меркам - события Мусино хозяйство начало гудеть, как растревоженный улей, Тамара всё-таки была членом их коллектива. Что уж они обсуждали, над чем ломали головы, их командир старшина Аникин, не знал, полагая, что Муся сделает всё, как надо. Она и сделала: в восемнадцать ноль-ноль явилась к старшине с требованием решить с командиром полка вопрос о выделении дополнительных денег для проведения ответственнейшего мероприятия. 

- Мы тут посчитали, - Муся положила перед старшиной   украшенный масляными пятнами  листик бумаги, исписанный колонками цифр. – Сагайдак, конечно, не бедный, но полк должен принять посильное участие,..- сказала Муся и, увидев глаза Аникина, осеклась. И было, от чего: старшина, услышав увертюру, вылупил на первую кухонную скрипку глаза и сидел, хватая воздух ртом. Отчего Муська прыснула, хоть делать ей этого было не надо.
- Это я что, должен у командира деньги требовать? – зловеще спросил Аникин, - да начфин на собственном рукаве удавится! Это ж какие расходы! 
- Ну, давай с народа соберём, кто сколько сможет, - входя в положение старшины, сдалась Муся и непреклонно добавила:

- Но гулять будет весь полк! Сагайдак – за! – это был её туз в рукаве, который она, как опытный игрок, приберегла напоследок. 

- А он цифирьки эти твои уже видел? – спросил  зловеще Аникин, подозрительно глядя на свою без пяти минут официальную жену.

- Ну…нет.  Пока, - сказала Муся, ничуть не смущаясь, - но увидит сегодня же. Это ж он просил меня посчитать, – пояснила она, строптиво дернув головой.

- Тебе не кухней, тебе фронтом командовать надо, - сдаваясь, сказал старшина, - ну, действуй. Но к командиру с протянутой рукой я не пойду. 
- Ну, раз так, то и не надо, Аникин, - сказала Муся с порога, - он что, без понятия? Да Деев наш сам всё смикитит и подсобит, чем сможет. Не каждый день Героев Союза женим. 
На том они расстались, а старшина еще минут пять перебирал в уме те напасти, которые свалятся на его седую голову в связи с этим, прямо скажем, неординарным для действующей армии событием. Ведь надо  будет согласовывать множество вопросов, к примеру,  как вписать это гм…гм.. мероприятие в рабочий график полка? Причём, не просто вписать, а постараться выбрать такое окно в боевой работе, когда весь личный состав, кроме, конечно, дежурной эскадрильи, караульного взвода да тех, кто в наряде, сможет присутствовать за столом без ущерба для  основного дела. С учётом, что такое возможно только и исключительно при нелётной погоде, нужно будет договариваться с синоптиками, чтобы они хотя бы за неделю предсказали такую вероятность.
Наверняка найдутся и противники облагороженной коллективной пьянки, которых тоже придётся убеждать, чтобы не вякали. А как ты убедишь замполита полка, который, что ни день, наведывается, постукивая прутиком по голенищу,  к Муське на кухню и морочит  ей голову одним и  тем же вопросом: всё ли готово к свадьбе Героя Советского Союза? И уж на что Муська – рубака с плеча, но и она помалкивает, чтобы не навредить задуманному делу. 

Опять же, вопрос: нужно ли мероприятие согласовывать с дивизией? Если нужно, то уж будьте уверены, найдётся  и в дивизии радетель за жизнь исключительно  по уставам. И тогда не избежать напасти, а то и комиссии какой-нибудь.  
- Так что, Мусичка, гладко было на бумаге, - сказал вслух старшина, - нужно с командиром для начала утрясти. Если он на нашей стороне, тогда да. Тогда можно. А если и у него есть сомнения, ведь боевая работа продолжается? Тогда хана. Но думаю, Сагайдак договорится. Если уже не договорился, - вспомнив о дружбе Деева и Сагайдачного, сказал старшина. И как глядел в воду.

Сагайдачный, сверкая новенькими орденами, поймал  его в столовой после обеда.

- Муся мне сказала, - без обиняков начал он, - ты, старшина, не сомневайся: и согласование, и финансы беру на себя.  За тобой стол и стулья. Лавки я имею в виду. Уж это ты обеспечь, будь другом. Остальное – мои заботы. Да Мусины, - поправился он, чтобы показать, что они – команда, и команда эта сделает всё, как надо. 
- А когда?...- спросил Аникин и не договорил. 

- Как погоду дадут, тут и гуляем. Если, конечно, затишье не кончится, - ответил Сагайдачный, - а с синоптиками я договорился. Обещают, что с понедельника начиная, зарядят дожди, - сказал он и задумался. – Ёлки-моталки, навес какой-нибудь тоже нужен, в столовке не уместимся.
- С навесом решу, - ответил старшина, - так полк гуляет в полном составе? – уточнил он, чтобы услышать подтверждение лично. 

- В полном, Василий Николаевич, исключительно в полном. Добро получено, - уточнил он, - остальное – наши с тобой дела. Честно скажу, Николаич, - сказал он доверительно, - мне весь этот шухер поперёк горла. Но Тамара…. Настрадалась она в жизни, пусть хоть такая радость. Да и тебе, Николаич, я слышал, скоро лапти сплетут, а? – прищурился он, - а ведь миром вроде повеяло, а, Николаич? Не всё ж нам в огне гореть…
И такая в этом его вопросе была надежда, такое довоенное безоблачное детство, что Аникин подозрительно на него зыркнул: ни разу не слышал он от Сагайдачного таких слов, никогда не видел  у него даже намёка на слабину. 

Слабины и не было, просто жила в глазах капитана вполне объяснимая, но очень далёкая мечта о конце войны, и непонятно было, чего там больше – радости или грусти. 

Но, как говорили наши пращуры, человек предполагает, а Бог располагает, - не прошло и недели, именно двадцать седьмого апреля, свинцовая метель возобновилась и похоронила все мирные человечьи планы  – началась рубка за станицу Крымская, и  завертелось такое, что померкла сталинградская эпопея. Лётчики не вылезали из кабин, и шесть вылетов в день стали почти нормой.  

                                    Опыт ведения войны
Майор Деев мерил землянку – восемь шагов от стены к стене и обратно, и собравшиеся молча водили за ним глазами.
- Сидят в московских штабах тыловые крысы, фантазируют, а мы выполняй! – сказал он, наконец, в сердцах.

- Ты это о чём? – осторожно поинтересовался Сагайдачный, давно не видевший командира в таком состоянии.

- На, читай, - Деев бросил ему через стол распечатанный конверт, - с нарочным прислали.

- «Надёжно прикрыть наши танковые части в районе»,.. – так, и что? – Он непонимающе посмотрел на раздражённого Деева.

- Ты дальше, дальше читай, - по-прежнему  нервно отвечал майор, - что они  нам приказывают. И надо же,  командующий подписал. 

- Насчёт полетов на прикрытие пехоты звеньями, что ли? – спросил Сагайдачный, пробежав глазами приказ командира дивизии. 

- Ты как это себе представляешь? – спросил Деев, - немчура прёт армадой – двадцатка бомберов и столько же истребителей, а у нас на районе – твоя четвёрка. Много ты навоюешь?
- Надо, мол, чтобы наземные войска постоянно видели наше присутствие и были уверены, что прикрыты с воздуха, - продолжил он возмущаться, - это что же, очки втирать танкистам? А реально мы сможем их защитить? Да ни боже мой!  Что толку, что на смену первой четвёрке приходит вторая? Она ведь тоже в растерянности, кого ей атаковать – бомбардировщиков или истребителей. Вроде бы, по логике, первых. А  «мессера» к ним тебя подпустят? Они тебе такую музыку сыграют – костей не соберёшь! Кулаком бить надо, большой группой, а не растопыренной пятернёй, - подвёл он итог гневной тираде. - Нужна, конечно, координация с другими дивизиями, так на то и штаб, чтобы координировать. А не такие приказы  командующему на подпись подсовывать, - он, успокоившись, сел на свой знаменитый стул и обвёл глазами собравшихся.

- Что скажете, товарищи командиры?
- Чего тут говорить, - ответил замполит полка, - нужно провести собрание коммунистов, принять резолюцию о недопустимости распыления сил и отослать в дивизию.

- Ну да, - скептически встрял Сагайдачный, -  пока будем собираться, у меня ребят посбивают.  За день приказ никто не отменит и  нам завтра  его выполнять. 

- И какой, по-твоему, выход? – спросил Деев, поглядывая на капитана.

- А выход предлагаю такой, - ответил комэск, - интервал между вылетами делать не полчаса, как дивизия требует, а минут десять – пятнадцать. И летать не с предписанной скоростью в триста километров, а так, как летается, как требует обстановка. Ишь,  Москва нам диктуют! Ты сам туда сначала слетай, да поползай, как черепаха, на трёхстах километрах, посмотрю я на твои результаты. 
- Черепахи не летают, - капитан Рогов попытался разрядить обстановку, - а предложение насчёт интервалов дельное. Первая четвёрка связывает истребителей, а тут подходит вторая и даёт прикурить бомберам. Нормально, выкрутимся. – Он помолчал, над чем-то думая. - А  привяжется кто из дивизии насчёт невыполнения приказа – первые вызвали подмогу. Уж больно много немцев налетело, сами не справлялись.  Интересно, какая сука этот приказ придумала, - сказал он  зло, - небось, какой-нибудь нелетающий гусь, типа нашего зампотеха.

- Ты, Кирилл, язык придержи! – резко сказал Деев, - зампотеху я запретил летать, ему на земле дел хватает! И ты об этом, кстати, знаешь, так что не напрягай.

Он помолчал, ещё раз  прочёл бестолковый приказ и, наконец, сказал: 
- А по этой бумаге… другого от вас не ждал. Завтра руководить полётами буду лично, посмотрим, как пойдет. Но, думаю, прорвёмся. Насчёт невыполнения – всё равно отвечать мне, так что как-нибудь сдюжим, не с таких высот ныряли. Ума нам война, конечно, прибавила, - подытожил он, - раньше-то летали по уставам да по приказам сверху. И гибли напрасно.

- Ну, насчёт «напрасно» ты, конечно, погорячился! В нашем сегодняшнем уме есть лепта и погибших ребят, -  не согласился замполит Пименов, - но цена за опыт, конечно, непомерная. Из первого состава полка нас осталось пятеро. Такая вот цена. За ум, - добавил он.

- Хоть это осталось.  Ты Сталинград вспомни. Прибывает на фронт полк в полном составе, две эскадрильи. И грозится сделать нам «голубое небо», - горазды  политработники на забористые придумки. Ты извини, комиссар, - обратился  Деев к насупившемуся Пименову, - тебя, сам знаешь, не касается, ты комиссар летающий, суть момента понимаешь. А тогда, помню, чистенький такой замполит, как только что из прачечной. «Сделаем вам голубое небо, - говорит, - покажем, как воевать надо». Показали. Три дня – полка нет. Посбивали всех до единого. Берёт комиссар знамя полка на плечо и убывает в неизвестном направлении. Больше я его не видел. 
«Погода на нас, что ли, влияет, -  переваривая разговор, думал Сагайдачный, выходя из  уютной землянки под проливной дождь. – Даже замполит поплыл. Ребят, конечно, жалко, многие по дури погибли, но воевать-то научились». 

Воюя с первого дня, Сагайдачный прошёл все этапы становления советской истребительной авиации. И хорошо знал, что, благодаря   парадам да «взвейтесь-развейтесь», верил наш народ в несокрушимую мощь своей авиации,  никакого боевого опыта у истребителей  к началу войны не было и в помине. И когда ему в противовес напоминали об Испании, финской войне да Халхин-Голе, он, фыркая в ответ, растолковывал ура-патриотам, что ума эти компании нам  не прибавили. В Испании обе стороны – и мы, и немцы, - только-только примеряли на себя военные одежды, пытались что-то понять в истребительной работе. А в финскую большинство наших авиационных частей так и просидело на аэродромах, ни разу не взлетев. А тем, кто взлетал, работы просто не было, потому что финская авиация, если где и существовала, то только не на театре военных действий. 
- На Халхин-Голе, правда, летали, -   соглашался с оппонентами Сагайдачный. -  Но летали как. Поднимается наша армада и идёт на задание, закрывая крыльями небо. Куда тут японцам со своим малочисленным небесным воинством! Разбегались врассыпную – какие воздушные бои группой, какой высший пилотаж! 

Прав был Сагайдачный на все сто процентов. Через боестолкновения в воздухе с испанцами, финнами да  японцами прошло около трёх тысяч наших лётчиков, что было ничтожно мало.  Да и те так и не сумели понять сути воздушной работы и никакого опыта в масштабах всей авиации передать не могли – нечего было передавать! Вот и встретились наши необстрелянные сталинские соколы с опытными воздушными бойцами люфтваффе, прошедшими через  реальные бои в Испании,  Франции и Англии, где набрали опыта воздушной войны. И  пошли считать наших сбитых десятками. 

А Сагайдачный может потому и уцелел, что, зная всё это,  был готов к сорок первому году и физически и, главное, морально, не закрывал глаза на проблемы и летал, летал и летал в своём Заполярье, приходя домой только к ночи.  
Потому  и возмущались Деев с Сагайдачным бестолковыми приказами штабистов, попытками учить фронтовиков, как воевать. И  поступали они сугубо по-своему: назавтра майор Деев с микрофоном засел на КП, руководя своей четвёркой, которая через пятнадцать минут, как и было задумано, превратилась в восьмёрку и пошла чесать немцев в хвост и в гриву. Первая четвёрка, придя раньше, связала «мессеров», а вторая вцепилась в «Юнкерсов», которые, из-за немецкой педантичности, тоже пришли чуть позже «Мессершмиттов», которые собирались расчистить небо от наших истребителей, чтобы «Юнкерсам» было безопасно работать.

Расчистили. 

Наши вложились минут в пятнадцать. После которых небо действительно стало голубым, а на земле горели четыре костра - один маститый «мессер» с жёлтым треугольником на фюзеляже, и три «Юнкерса», включая ведущего. Наши покрутились  над полем брани, потом первая четвёрка отбыла восвояси, а вторая осталась на пятнадцать минут патрулировать воздушное пространство над танками – танкисты махали им с земли, чем попало. 
Дождавшись смены, четвёрки из соседнего полка, Рогов покачал им крыльями и с чувством исполненного долга повёл своих домой.

- Получила немчура по сусалам, - подвёл краткие итоги дня майор Деев, - но приказ про четвёрки отменять всё равно надо. Буду ябедничать, - добавил он и глубоко вздохнул: мало было воздушной работы, так ещё и со своими остолопами воюй. И подчас было непонятно, что труднее. 
«Остолопов» понять было можно: над ними тоже довлела номенклатурная военная рать, которая иногда жила старыми, впитанными в прошлой счастливой юности, категориями, давно превратившимися во вредные догмы. 

В 1940 был принят устав истребительной авиации РККА. Который и заложил основы стратегии и тактики  настоящих и будущих военных действий. 

Но, как было сказано выше, никакого боевого опыта красные соколы до войны не имели. Все, начиная от лётчика-сержанта, и кончая самим главнокомандующим ВВС страны. Но приказ есть приказ, и в упомянутый устав было вписано многое, оказавшееся не то, что бесполезным, – вредным. И приказ истребителям воевать малыми группами – отголосок того вредительства, которое официально процветало в нашей армии до войны.
- Есть мнение, - говаривал красный командир в коридоре наркомата обороны своему коллеге и возводил очи горе. И пропихивал своё дилетантское, высосанное из собственного пальца, представление о том, как надо летать, – поди, проверь, чьё мнение имел в виду краснобай с крупными звёздами в петлицах.

И рожали, собаки, такие бумаги, таких монстров, что только ах. Чего стоит положение устава насчёт ведения воздушных боёв звеньями из трёх самолётов, из-за чего было не счесть поломок техники и смертей личного состава! Ведь при  отсутствии радиосвязи  командир звена общался с ведомыми исключительно качанием крыльев и жестикуляцией в пределах видимости – много молодые лётчики могли  понять из верчения командира руками и беззвучного мата. 
Попробуй синхронно повернуть направо или налево все три самолёта! Ничего не выйдет, будут рыскать, как слепые, и хорошо,  если не побьются.
Таких реалий в довоенной авиации  имелось огромное количество, и ничего с ними сделать было невозможно: есть мнение и запись в уставах и наставлениях! 
И только война, когда авиаполки умирали за три дня, вынудила наплевать на «мнение» и заставила воевать так, как того требовала жизнь.

Был у Сагайдачного в памяти еще один случай столкновения реалий войны с косностью ленивого российского ума-разума. 

Откуда-то из Сибири прилетели на фронт на стажировку три высших авиационных командира, все сплошь подполковники – Сагайдачный, войдя в землянку к Дееву, выпучил на них глаза.

- Вот, капитан, твои подопечные на ближайшую неделю, - отрекомендовал майор гостей,  упреждая вопросы.  Начальник училища и два его заместителя. Проведёшь с ними занятия по лётной подготовке, затем вывезешь на театр военных действий. 
- Как «вывезешь»? – удивился капитан, - на чём?

- На боевых самолётах и вывезешь. Для участия в воздушном бою, - в голосе Деева послышались глухие предвестники командирского гнева – зная любовь Сагайдачного к разным хохмам, он своим тоном предупреждал подчинённого о неуместности зубоскальства. 

- А как же?...- начал капитан, но Деев не дал ему договорить.

- Вот и хорошо, - сказал он, потирая руки, - с завтрашнего дня и приступайте. Все вопросы в рабочем порядке. Вы посидите, посоветуйтесь, что товарищи хотели бы увидеть, и к вечеру план занятий – мне на стол. – Деев буквально светился счастьем, выпроваживая гостей.        - Задержитесь, капитан, -  со сладкой улыбкой обратился он к Сагайдачному. 
- Не начинай, - сказал  он комэску, когда они остались вдвоём. – Моя бы воля, - начал он и не договорил. – А с другой стороны…. Их тоже можно понять: хотят узнать требования фронта. Они ведь там, небось, по уставам летают, нам-то с тобой известно,  чему в училищах молодых учат. В общем, не ной. Лучше тебя никто не справится, - подсластил он пилюлю. 
- Можешь ты, командир, уболтать, - понурился Сагайдачный, - ладно уж. Но не обессудь, учить буду строго.

- Я тебе дам – строго! Всё-таки подполковники, так что не очень на свою индивидуальность напирай, - сказал он, имея в виду  нечто, известное только ему. Да подчинённому.
Но история об этом помалкивает.

Война воспитывала людей по-разному, прививала разные качества и привычки. Сагайдачный, к примеру, терпеть не мог отвлекаться от основной своей работы - воздушных боёв. Нет, он, конечно, радовался передышкам, но когда шла военная косовица, он говорил подчинённым:

- Встал в колею, и иди по ней. Потому что шаг влево, шаг вправо – мозги перестроились на другое, и привет: выпал из состояния боя. А  в  нашем деле чуть отвлёкся, и получи очередь от «мессера». Оно вам надо? Так что, голуби,  заточили себя под войну, войной и занимайтесь. Всё остальное – когда наступит мир. Хоть бы и короткий. 
Сейчас как раз наступил такой мир: наши войска, натолкнувшись на неистовое сопротивление немцев, станицу Крымскую всё-таки взяли, но дальше дело встало. Противник превратил «Голубую линию» в такую непробиваемую цитадель, что нашему командованию стало понятно: в лоб эту цитадель взять не получится, нужна долговременная осада.

   Именно поэтому пятого мая сорок третьего наше наступление на Тамани было приостановлено, и стороны стали приходить в себя от кровавого двухнедельного месива.

Авиации затишье почти не коснулось: как рубились наши с немцами до победного конца, так и продолжали рубиться,  ведь Малая земля держалась, и её надо было защищать. Так что обязанностей у Сагайдачного меньше не стало, вот и метал он громы и молнии в ответ на приказ комполка «вывезти на фронт» трёх командиров с Дальнего Востока. 

Однако, поразмыслив, Сагайдачный, человек трезвый и умный,  решил, что стажировка эта - дело нужное и, возможно, спасёт не одну жизнь. Потому что представилась возможность хоть как-то повлиять на обучение молодёжи в авиашколах, которые, как были убеждены фронтовики, давно следовало перестроить  под требования войны. 

- Вы тут как-то особенно летаете, - сказал ему старший подполковник, - вот и покажите. Рассказывают какие-то байки, слушать противно.

«Слушать тебе противно? – ухмыльнулся Сагайдачный, - ну, берегись, зараза». И в первом же полёте, устав от венского вальса, который выписывал в небе подполковник,  предупредив по переговорному устройству, что берёт управление спарки на себя, тут же сделал горку и не её вершине крутанул правую бочку, на какие эволюции ушло у него секунд тридцать. В то время как подполковник  перед этим крутил ту же бочку минут пять, чем совсем сбил Сагайдачного с толку.  

«Они что, все тупые, или только мне попались?! – в ярости думал капитан, - да его уже сбили! Раз десять!».

После чего и вырвал ручку управления из рук начальника авиашколы. 

Когда они спрыгнули на траву лётного поля, на подполковнике не было лица. Вернее, оно, конечно, было, но имело землисто-серый, в желтизну, цвет. Сказалось всё – и отвычка от неба, и плотные обеды, и привычка седалища к креслу, и характерное для  большинства человеков убеждение, что они всё делают лучше всех. 

 Каковое  убеждение и подтвердил серый подполковник. Тут же.
- У нас так не летают, - сказал он сквозь зубы, - так летать – никаких сил не хватит.

- «У вас так не летают?!», - передразнил капитан подполковника. - Будешь в бою вальсировать, как сегодня,  проживёшь до первого  боя. А бой не переживёшь, собьют на хрен! – переходя на «ты»,  рявкнул капитан,  надеясь, что подполковник, если не дурак, поймёт, что капитан со звездой Героя на груди имеет право так говорить, потому что заплатил за это право много чем. Поймёт и то, что Сагайдачный хочет предостеречь его от уверенности в собственной правоте, вбить в него дух войны. Который они в глубоком тылу, конечно, ощущали, но не так, как здесь, посреди прифронтового лётного поля. На которое только что плюхнулась вышедшая из боя эскадрилья, и капитан, глядя мимо подполковника, похоже, считал вернувшихся, А сосчитав, ощутимо расслабился – значит, вернулись все, и никого не придётся хоронить. 
- Расскажу – не поверят, - сказал подполковник, обращаясь к Сагайдачному. – Значит, что? – спросил он и сам же ответил:

- Значит, нужно показать личным примером. А это что значит? А то, что отныне  у нас троих нет свободного времени. Это приказ, - отнёсся он к подошедшим подчинённым. – Видали, как он летал? – спросил подполковник у них. – Вот к этому и будем стремиться. 

В тот день капитан слетал с каждым из них, и при вечернем разборе полётов, щадя самолюбие старших офицеров, сказал:

- Летаете вы хорошо, чувствуется хватка. На соревнованиях по высшему пилотажу призы  гарантированы. Но здесь война. И пилотаж надо подчинять единственной цели: в результате той или иной эволюции ты должен оказаться в точке, с которой сможешь немедленно открывать огонь. Противник сзади? Значит, боевой разворот через полупетлю и полубочку, и вы выше противника, и на позиции огня. Противник справа?   Правый полупереворт с пикированием и переходом в набор высоты и скорости, и вы – сзади и выше. И так далее. Стройте схемы, думайте, будем тренироваться до обморока, потому что предстоит участие в бою. А за вас отвечаю я, поэтому пощады не дите. 

…Когда в один из дней Сагайдачный своими дальнозоркими глазами увидел, как подавальщица Зина кормит у самолёта одного из его высоких подопечных, он мысленно поставил тому пятёрку за прилежание. 

Словом, к концу стажировки гимнастёрки и бриджи болтались на подполковниках, как на пугалах из жердей, но экзамен по воздушному бою с капитаном Сагайдачным они сдали успешно. Не победили, конечно, но жару задали: после каждого учебного боя капитан приземлялся в мокром обмундировании.
Оставался последний этап стажировки – вылет на задание и, если повезёт, участие в реальном воздушном бою. Который и покажет, чему они научились, и кто чего стоит. Потому что учебный бой – пусть реальная, но всё же имитация боевых действий лётчика, в которой полностью отсутствует угроза быть убитым в любое мгновенье. 

…Задача у эскадрильи Сагайдачного в том вылете была конкретная: прикрыть конницу генерала Нечипоренко, на рысях введенную в прорыв, который обеспечила пехота. Конница в результате своей повышенной мобильности оторвалась от тылов и теперь нуждалась в подмоге, которую могла оказать только авиация.
Немецкие истребители, несмотря на то, что ощутимо получили по зубам  на Тамани, были  по-прежнему сильны, умелы и очень опасны,  так что расслабляться ни в коем случае было нельзя,  о чём и предупредил майор Деев, ставя боевую задачу.

- А ты вообще ухо востро держи, у тебя в строю  три стажёра. Век бы их не видать! – вырвалось у командира, и Сагайдачный подумал, что ответственность за жизнь подполковников, пожалуй, доконала Деева.

- Да всё будет нормально! – сказал он, чтобы утешить комполка, - поставлю их в резервную группу, там спокойнее.

- Ну-ну, - сказал Деев, собирая бумаги, - нашёл спокойствие. В общем, паси их не хуже, чем кавалерию. Чтоб вернулись целыми. 
С тем они и вылетели. Шли тремя группами, расположенными по высоте: внизу, как всегда, основная четвёрка во главе с командиром звена лейтенантом Сизовым, на пятьсот метров выше – как прикрытие - четвёрка Сагайдачного,  и ещё выше – резервная группа во главе с подполковником, начальником авиашколы. Сюда же поставил Сагайдачный остальных стажёров, дав им для комплекта, а больше – для безопасности, своего ведомого  Гришу Рязанцева. А сам взял себе в напарники лётчика из второй эскадрильи, буквально выцыганил его у Рогова, который такие обмены терпеть не мог и долго сопротивлялся.
Карусель над кавалерией завертелась серьёзная – видать, прорыв очень беспокоил немцев. Налетело десять «Юнкерсов» в сопровождении восьми истребителей, и началось.

 Сизов взялся за бомберов, и скоро на земле чадили  два костра: сизовские ребята дело знали. 

Кто там отличился, Сагайдачный не видел, будучи  наглухо привязан к «Мессершмиттам».  Это были знакомые «мессера» из пятьдесят второй авиагруппы немцев, с которыми  наши дрались на протяжении всей таманской компании. Бойцы там подобрались серьёзные, но сегодня у них что-то пошло наперекосяк: сначала Сагайдачный на встречных курсах свалил ведущего, затем  командир второй пары Николаев на вертикали зажёг ещё одного немца. 
- Четыре – ноль! – яростный болельщик, старлей Маленьких всё сводил к футбольному счёту, -  руби их, пацаны! В хвост, гриву, печёнку и через колено с присвистом! – не унимался он, и Сагайдачный, которого  раздражал хрип в наушниках, рыкнул:

- Не засорять эфир! Уймись, Лёня.

Лёня унялся, но ненадолго.

- Сайга, -  донёсся сквозь хрип его голос, - на одиннадцать – восьмёрка «худых»!

Это обозначало, что, если представить циферблат часов, то слева, аккурат с цифры одиннадцать, к ним приближаются восемь «Мессершмиттов», взлетевших по-зрячему с ближнего аэродрома.

Счастье на войне – штука переменчивая, и теперь четвёрке капитана предстояло вязать боем шестнадцать истребителей противника. Была, правда, надежда, что у первой  группы «мессеров» кончится бензин, и они вскоре улетят, но пока это произойдёт, их нужно отгонять от подопечных кавалеристов.

- Помогай, Сибирь! – прокричал Сагайдачный, - перекрывай группу на одиннадцать!
Он мельком посмотрел в направлении резервной группы. И удивился, потому что, вместо того, чтобы спикировать навстречу  опасным гостям, верхняя четвёрка как нарезала круги над полем боя, так и продолжала нарезать. 

- В чём дело, Сибирь? – спросил он, прикидывая, что делать дальше. Сизов продолжал гонять бомбардировщиков, и тут же, перекрывая солнечный свет, полыхнул ещё один костёр – кто-то из наших расправился с очередным «Юнкерсом».  Так что снять Сизова с этого направления и перекинуть на «мессеров» было нельзя, «Юнкерсы», несмотря на потери, упрямо пёрли на восток – видать, и у них был жёсткий приказ уничтожить кавалерию. Которая хоть и рассредоточилась по полю, всё равно оставалась очень уязвимой для удара сверху.
- Сибирь, атакуй «мессеров» слева! – снова прокричал Сагайдачный, - ты что, оглох?!

- Я Сибирь, «Мессершмиттов» не вижу, - прорезался спокойный голос ведущего подполковника, - слева на одиннадцать – восьмёрка наших «яков», - доложил он бесстрастно. И добавил:

- А больше никого. Никаких «мессеров».

«Свят, свят, свят! – про себя помолился Сагайдячный, - вот так фокус!» И тут до него дошло: стажёр-подполковник принял за истребители Яковлева приближающиеся «мессершмитты»! 

Такого гипноза  капитану видеть ещё не приходилось, и он, не зная, как поступить, снова заорал в микрофон:

- Ты на консоли крыльев посмотри! У яка они круглые, а у этих - прямые! Разуй зенки, это «мессера»! – добавил он и тут же приказал:

- Отставить! Летай, как летаешь!

Потому что откуда-то снизу справа наперерез немцам неслась на хорошей скорости шестёрка «лавочкиных» - вовремя пришедшая подмога. К тому же, первая группа «мессершмиттов», которых связала  четвёрка Сизова, стала выходить из боя и поодиночке устремилась на запад: очевидно, у них кончались горючка и боеприпасы, на что так рассчитывал Сагайдачный.
- Вот это и есть разница между учебным и реальным боями, - сказал  Сагайдачный подполковнику, когда они сели, - но альбомы опознавания надо вызубрить до автоматизма. Спутать «мессеров» с «яками»…- он не договорил и пошёл с докладом на КП. 

При прощании главный подполковник сказал Сагайдачному – как бы в шутку, но капитан видел: всерьёз.

- На фронт я всё равно вырвусь. Откажут раз – буду писать рапорта, пока не отпустят. Примешь к себе? – Он посмотрел на капитана выжидающе,  понимая, что комплименты в их адрес, которые говорились в присутствии официальных лиц, говорились в значительной степени для этих лиц. А ответ капитана глаза в глаза будет признанием или непризнанием фронтовиком способностей тылового служаки.

- А что ж не принять? – вопросом на вопрос ответил Сагайдачный, - только вам, товарищ подполковник, дадут полк, как минимум. Так что это я к вам проситься должен. Но делать этого, конечно, не буду, родной дом на гости не меняют. А вам счастливо воевать, если действительно вырветесь, - он приязненно посмотрел на подполковника, и этот взгляд был для последнего дороже, чем все лестные слова в  свой адрес...
                                    …и белая фата невесты

 Вопрос со свадьбой решился просто, как всё в армии – приказом высшего начальства. Майор Деев, прознав о свадебной суете, вызвал Сагайдачного и сказал с обидой:

- Я, конечно, должен всё узнавать последним.  
- Ты что, обиделся? – удивился капитан, - ты мой друг, что ж я тебе буду  заранее голову морочить. У тебя забот выше крыши, а тут я со свадьбой. Да и не мои это придумки, это всё бабы да старшина Аникин. Хотят полковой праздник устроить. – Сагайдачный хмыкнул и покрутил в сомнении головой. - Оно, может, и правильно, много нам тех праздников на войне выпало. Но с другой стороны – мне проще день в  небе провести, чем всякие «горько» исполнять. 

- Не так ты,   Иван, задачу видишь. Раз уж выпало нам тебя женить, значит, надо сделать из этого мероприятие. Чтобы перед   командованием оправдаться, - пояснил он. – Мало ли, какие петухи могут начальство в задницу клюнуть. А так -  типа, катится война на Запад, пора о мирной жизни думать. – Он помолчал, что-то прикидывая. -  Да и пацанам нашим вспомнить гражданку да мамкины драники тоже неплохо. Напечёт, небось, Муська драников? 

- Им только дай, - согласился капитан, - они напекут. Такого напекут, что и мамку, и  зазнобу ребята вспомнят. У кого есть, конечно.  

- Вот видишь, - майор до хруста в костях потянулся, и Сагайдачный,  как будто впервые его увидев, подумал, какой же их командир ещё молодой – было майору Дееву целых двадцать шесть лет. Этими своими потягушками  он как будто сбросил с себя военную личину, и сквозь гимнастёрку, майорские погоны, ордена и нашивки за ранения проглянула вдруг довоенная юность с её далёкими-далёкими заботами и надеждами…

- Так и решим, - сказал майор, наконец, - узнай у синоптиков погоду и будьте готовы: в первый нелётный день накрываем столы. На весь полк накрываем. Ну, кроме дежурных да караула, - уточнил он, - тут уж, как говорится, службу никто не отменял. 
Он помолчал, задумавшись, потом спросил:

- Ты всё хорошо обдумал? Ну, с женитьбой, я имею в виду. Это ведь не на месяц – на всю жизнь. Тамару я знаю только визуально, никогда с ней не говорил. Внешне девушка, конечно, на все «пять», чувствуется в ней основательность, такая, по-моему, не предаст. Но всё же… Война есть война,  Ванюша, много чего ещё предстоит. 

- Потому и спешу, - ответил, не задумываясь, капитан, - мне воевать будет легче, зная, что где-то ждут.  Тем более что у нас ребёнок будет скоро. Так что в этом смысле всё, как положено: жена, сын…Или дочь, - сказал он, улыбаясь, - мне, честно говоря, всё равно. Лишь бы дитё было. А Тамара хоть и имеет медаль за храбрость, но родом всё-таки из той, довоенной жизни. Куда и меня вытянет, если собьют, - непонятно закончил он. 

- Это ты, положим, хватил, - бросил Деев, - тебя сбить нельзя. Ну, почти нельзя, с твоим-то мастерством… 
 Он с минуту помолчал, затем сказал:

 - А насчёт якоря на «гражданке» - это, наверное, правильно. Я вот только что подумал: будь у меня жена в тылу, я бы как себя ощущал? Хорошо я бы себя ощущал, Ваня. Очень хорошо. Поэтому одобряю и поддерживаю. Курс ты выбрал правильный. Готовьтесь к свадьбе. – И, переходя к делу, добавил: 

- Приказ о проведении общеполкового мероприятия я подготовлю, число поставим, как только синоптики дадут прогноз.
Синоптики дали хороший прогноз на ближайшую субботу, и началось.

Вдруг оказалось, что к торжеству почти ничего не готово – начиная от столов и лавок, и кончая фатой невесты. Фата – это было обязательно, это был символ не только непорочности, но и того, что война войной, но всех нас, ребята, ожидает мир, невеста в белой фате и долгая-долгая и счастливая жизнь. Потому что после всего, нами увиденного на войне, любая, самая что ни на есть паскудная мирная жизнёнка  будет гимном вечности. 

Поэтому фата – это непременно, без фаты никуда, а из чего и как её делать, было неясно. Потому что снарядить пушечную ленту, уложить парашют, сварить кашу по-солдатски, из топора, завести двигатель при минус сорока, - это пожалуйста, а вот фата…

И полковые фантазёрши и мастерицы взялись за решение вопроса комплексно, тайком от невесты. Они оставили на уши весь тыловой состав полка, и в день свадьбы невеста явилась народу не только в белоснежной фате, украшенной  незабудками, но и в белом же платье немыслимого фасона, на которое, скажем по секрету, был пожертвован один из выслуживших свой срок парашютов.
Да здравствует наша Победа, товарищи! Напишем это слово с большой буквы, так, как его будут писать потомки победителей – мальчишек, о которых рассказывается в нашем правдивом повествовании.

Это и была Победа. Потому что на миг отступила война, и сквозь её мерзкий и кровавый оскал засияла Жизнь – юная дева в белоснежных одеждах явилась пред  очи ошарашенных лётчиков, давно  забывших, что на земле бывают невесты в фате и белых платьях. Диво дивное, невидаль, от которой успели отвыкнуть души  работяг войны. 

Осанна, осанна вышним, осанна живым и вечная память мёртвым.
…Разительным несоответствием казался рядом с белым ангелом бравый майор Сагайдачный – я не ошибся: аккурат накануне опустили на погоны Сагайдачному и Дееву по очередной звезде, и теперь  майор сиял в новеньком, с иголочки, парадном мундире, во всех своих орденах и нашивках за ранения. 

Принципиальным ли было его решение одеть форму, или у  майора не было цивильного костюма, не знаем, но кажется, было оно действительно от разума: свадьба, конечно, хорошо, други, но войну никто не отменял,  так что будьте по-прежнему готовы. 
Общей картины его военное облачение, конечно, не портило, скорее наоборот: если искать аллегории, то  перед глазами собравшихся на торжество предстала зарисовка «мир, охраняемый оружием». И всё было настолько гармонично, что неискушённые участники, чтобы хоть как-то выразить свой восторг от увиденного, неожиданно захлопали. И так, под овации, жених и невеста прошествовали к свадебному экипажу, в который, стараниями всё тех же Муси, Аникина да  кухонной команды был превращён «виллис» командира полка. 

Аникин, большой знаток и любитель народных ритуалов, в том числе свадебных, настаивал было на строгом их соблюдении: сватовство, всякие там «у вас товар, у нас купец», соответствующее песенное сопровождение, рушники и заручины…всего этого, конечно, не было.

- Ты, Аникин, с глузду съехал, - припечатала Муся, - когда этим всем заниматься? Хорошо, если не налетят, а то будет нам свадьба.
Она имела в виду, что  хоть тучи и ходят хмуро, цепляясь беременными брюхами за макушки деревьев, но от немчуры можно было ожидать всякого.   
И Аникин смирился и оставил лишь вот это явление народу двух счастливых людей, да дальнейшую их поездку  в свадебной карете, хоть и ехать до штаба, где командир полка их зарегистрирует,  было метров триста.
Назад возвращались на двух машинах: впереди шёл «виллис», а за ним – полковая полуторка Газ-АА,  обретшая стараниями автовзвода  более-менее приличный вид. В кузове полуторки ехало, стоя, всё начальство, за исключением майора Деева – он, на правах посаженного отца, восседал на переднем сидении «виллиса».

Ничего необычного вроде бы не происходило, но у участников действа были ошарашенные лица. Оно и понятно: это для мирной жизни свадьба – не такая уж невидаль. А для войны – ну, сами понимаете: боевая работа не предполагает подобных мероприятий, и люди, впрягшиеся в лямку войны и вставшие в её колею, такие приветы из прошлого и будущего воспринимали по-иному. Потому и  светилось изумление в глазах и лётчиков, и наземных работяг, что не могли они поверить в реальность происходящего, не вписывалось  оно во фронтовые  рамки. 

Но – было: вот же, вышли из свадебного экипажа такие знакомые и такие незнакомые жених и невеста, теперь уже – муж и жена; они как будто  спустились на грешную землю из другого мира, и небывалым счастьем и смущением светятся их нездешние лица. Как бы говоря: ничего, ребята, превозможем и доживём. Назло дуракам, которым неймётся, и которые развязали эту страшную бойню. Верьте и спасётесь.

Именно на такую реакцию личного состава и рассчитывали и  подполклвник Деев, и комиссар полка, именно за такой результат боролись они с не верившим в него комдивом. И теперь, глядя на лица подчинённых, они поняли, что одержали маленькую бескровную победу в таком нетипичном сражении за души совсем ещё молодых людей – прости мне, читатель, пафос. Я всё же из того Времени, которое не перестаёт мне казаться фантастическим. Так как же мне о нём писать? 

 …Написал о возвышенном и остановился. Потому что оставил за бортом вполне прозаический предмет – подготовку к свадьбе, там есть, что рассказать. Ведь в процессе подготовки вылезли вдруг такие вопросы, что только ах – и Муся, и старшинап Аникин крепко чесали головы, наталкиваясь на ту или иную закавыку,   И касалось это, в первую голову, выпивки, какая же свадьба без «горько» и заздравных тостов? 
Так что стоит, спустившись с небес на грешную землю, коснуться и этой темы.
Вопрос взялся решать старшина Аникин: имея кое-какой опыт изготовления  крепких напитков (проще говоря, самогоноварения), он пообещал командиру полка, что всё будет в ажуре, и попросил не беспокоиться. И засучил рукава. 
Самогоноварение – штука несложная, сложен подготовительный, так сказать, процесс: надо рассчитать потребности, сопоставить их с возможностями, найти сырьё, наладить технику и всё такое.

В качестве сырья для самогонки, как известно, годится любой материал, из которого можно изготовить бражку, то есть, чтобы он, будучи приготовлен соответствующим образом, забродил. Это и зерновые культуры, и свекла (на Украине свекловичный самогон называют бурячихой), и плодово-ягодные (виноград, яблоко, груша, слива), и… 
И, конечно же, сахар, вожделенная мечта любого самогонщика. 

Сахара не было. Как не было и винограда, сливы и груши. Но! Аникинские фуражиры покрутились по окрестностям и надыбали таки сырьё, которое годилось для процесса: на окраине села, на отшибе, стоял неприметный сарай, в котором, к ликованию разведчиков, лежала навалом белая свекла, - видать, местные жители, собрав осенью урожай, приготовили его к транспортировке или переработке, но не успели. 

Команда явилась к старшине с выпученными от радости глазами, принеся ему на пробу мешок корнеплодов. Анохин корнеплоды погрыз, одобрил и пошёл к бывшему председателю колхоза, снова вставшему у руля, договариваться о приобретении исходного продукта. Председатель, калач тёртый, взглянул на старшину с  симпатией и спросил, сколько нужно товара. А, услышав ответ, заломил такую цену, что Аникин поперхнулся можжевеловым чаем.

- Ты,… Савельич, - сказал он в два приёма, - я ж не весь твой припас беру, мне малую толику. А ты за весь дерёшь . Вместе с сараем, - добавил он, вынимая из широких галифе  заветную фляжечку. 

Фляжечка сработала, как катализатор, потому что был в ней чистейший медицинский ректификат из личных запасов хитрована-старшины. Вскоре договаривающиеся стороны целовались на крыльце почти в засос, и Савельич, который, правда, оказался Михалычем, хлопал Аникина по спине и говорил:

- Жаль, что скоро улетите. С вами спокойней.  Шумите, конечно, но оно ничего. Притерпелись. 
Вопрос с сырьём был, таким образом, решён. И на следующий день старшина засел за расчёты, чтобы понять, что он в итоге будет иметь со свеклы. И ужаснулся, поняв, что считать надо было перед тем, как пьянствовать с Савельичем-Михалычем. Потому что сырья катастрофически не хватало для удовлетворения потребности свадьбы в напитке дружбы. И любви. 
Исходил старшина из простенькой прикидки: в полку триста человек. За  вычетом дежурных, дневальных, больных и непьющих, питоков на мероприятии будет около двух сотен. На каждого питока, хочешь - не хочешь, надо запасти по сто пятьдесят граммов огненной воды. И получается бутылка на троих. Делим двести человек на тройки и получаем шестьдесят шесть бутылок самогона. Округляем и получаем семьдесят, или тридцать пять литров зелья. Для производства каковых нужно закупить у Савельича  центнер свеклы. 

Понимая, что прошляпил, купив только полцентнера, он, прихватил заветную фляжку и снова поплёлся к председателю – вилять хвостом и уговаривать, потому что Савельич, выжига и плут, даже после поцелуев всё-таки поныл немного насчёт того, что Аникин срывает план сдачи свеклы. Который ему, несмотря на военное время, сверху уже спустили. 

  Позже, правда, выяснилось, что их весовая была сломана, никто той свеклы не взвешивал, и пропажа налево центнера корнеплода, который отвесили на ручных весах, прошла бы незамеченной, стукачей среди местных как будто не было. А там - кто его знает. Дойди сведения об этом гешефте до капитана Крюкова, и пожалте, господа-товарищи красные купцы, на правилку, Родина, за военным временам, шутить не будет. И по мирному не шутила, а уж теперь-то…
Когда Аникин докладывал майору Дееву о своих подвигах, тот, услышав фразу о стукачах,  тоже обеспокоился и спросил, нельзя ли самогонное производство перенести в соседнюю деревню в трёх километрах от Дроново. Там было с десяток домов – так, вдовьи слёзы, выселки. И наверняка имелась какая-нибудь бабка, промышлявшая самогонкой, с которой, сказал Деев, не мешает заключить полюбовное соглашение: ты нам выгоняешь столько-то литров первача, а мы тебе – что хочешь. Хочешь – деньгами, а хочешь – натурой. 

- Не нужно, чтобы твоя фамилия фигурировала, - пояснил свою осторожность майор, - мы, конечно, на вынужденном отдыхе, но уставы никто не отменял. В случае дойдёт до начальства повыше, головы пообрывают. Оно тебе надо?

На вопрос Аникин не ответил, а, уйдя от командира, вызвал своего негласного ординарца, главного полкового прохиндея  ефрейтора Орехова со странным по тому времени именем Парамон. И поручил ему найти в Михнево, той самой деревеньке на отшибе, бабку-самогонщицу Антоновну, или как там её. В том, что такая бабка есть, старшина не сомневался ни минуты.

Ефрейтор вернулся через полтора часа, и рожа его сияла, как луна, так что, по всему выходило, бабку Антоновну он нашёл. Звали её, правда, Семёновной, но хуже от этого она не стала. 
- Имя-то у неё есть? – спросил Аникин, воротя нос от подчинённого, от которого шёл такой аромат, хоть противогаз надевай. Подчинённый в ответ на вопрос про бабкмно имя выпучил на начальство недоуменные глаза.

 - Ну, имя твоей Семёновны как? – с досадой уточнил старшина.
- Имя? – почесал репу розыскник, - да я как-то и не…Семёновна и Семёновна. Невелика птица, - задиристо  сказал он, переминаясь с ноги на ногу. – Я тут вот,.. – замялся Орехов, вытаскивая из необъятных штанов заткнутую кукурузной кочерыжкой поллитровку. – Для пробы. Так сказать, - добавил он и сделал вид, что застеснялся.

Надо сказать пару слов и о ефрейторе Орехове, этом по-своему талантливом элементе солдатчины. 

Во все века и в любых армиях мира существуют такие самородки, стезя которых – всё устраивать, делая подчас невозможное. 
Да  и не только в армиях, конечно.
Такой человек – находка для начальства и его постоянная головная боль, шило в одном месте. Потому что ходит эта публика буквально по грани, по канату: шаг влево-право – и  сорвался с каната, и ухнул в пропасть, у которой нет дна. Хорошо, если за собой никого не потащил. 

Нет, они, конечно, чтут уголовный кодекс и сталинскую конституцию, но… В этих трёх точках сокрыта большая житейская философия, о которую разбиваются все доводы знатоков марксизма, сталинизма и макиавеллизма – а вот хрен вам, с вашими пролетариями всех стран.  
Ефрейтор Орехов относился именно к этой категории людей. И не раз старшина Аникин вздрагивал при упоминании кем-то этого имени, потому что его  обладатель мог в любой момент принести  в распростёртых ладонях как невероятную победу в заковыристом деле, так и зубодробительный провал, после которого неизвестно, чего ждать. Но,  может статься, что и сумы... 

Так продолжалось и год, и два,  но ни разу ефрейтор не подвёл своё непосредственное начальство, и старшина как-то свыкся и притерпелся к тому факту, что есть в его подчинении такая вот зараза, с которой жить – себя истязать, но и без него никак не получается. 
Тысячу раз автор задавал себе вопрос: откуда берутся в нашем Отечестве такие несгибаемые уникумы, по которым тюрьма давно щелкает челюстями, но им как-то удаётся  прошмыгнуть между её железными зубами? Но ответа – окончательного, чтобы всё ясно, - так и не получил. 

Есть лишь какие-то намёки, полутени, отсыл к этнопсихологии, а чтобы вот так, до конца – нет. Да, наверное, и быть не может окончательной ясности в этом каверзном вопросе. 

Встречались, конечно, на моём безбрежном жизненном пути похожие индивиды, но все они были лишь копией, бледным подобием ефрейтора Орехова. Потому что делали всё не с ухмылкой над судьбой, как Парамон, а как бы через силу, с оглядкой на обстоятельства. 
Вспоминается по этому поводу один прибалт – то ли эстонец, то ли латыш. Словом, чудь белоглазая. Он тоже был мастак ходить по лезвию, но ходил по нему с напряжённостью в глазах, с манерой перед тем, как что-то ухватить, по-кошачьи пробовать это лапкой. И потому нашему Парамону Орехову не годился в подмётки.

Что до имени «Парамон»… С ним ситуация потихоньку прояснялась.

- Откуда у тебя такое имя? – поинтересовался я однажды у Орехова. И он, набычившись, ответил, что имя как имя, а кому не нравится, тот может называть его как угодно. Хоть Викентием.

«Однако, - подумал я, - хрен редьки не слаще». И спросил:

- А почему Викентием?

И вот что  вышло: Парамоша оказался по происхождению помор из Кандалакши, а там у них через одного. Если не Парамоны, то Викентии да Елисеи. Или, на худой конец, Апполинарии. 
- Так вот почему у тебя рожа наподобие китайской, - встрял в разговор случившийся рядом сержант из БАО – забылась фамилия.

- От снега и волны, однако, - непоследовательно объяснил Парамон, - снег блестит, волна играет на солнце, а мы щуримся всё время. А так ничего.

И тут до меня дошло, что ефрейтор Орехов, устраивая всякие нервотрёпки старшине Аникину, не понимает степени опасности, которой подвергается сам и подвергает своё прямое начальство. Это был ответ, но ответ, конечно, частичный: этот достойный сын земли русской ходил по  лезвию не от наивности. А оттого, что видывал в своей жизни такое, по сравнению с чем наш аэродромный быт казался ему курортом, - в заполярной тундре жизнь лихая, с непредсказуемыми вывертами; она уже оставила на сухом теле Парамона  страшные синие следы. 

- Медведь, однако, - пояснил он, когда я в бане спросил о шрамах, явно от когтей. – Если бы не кухлянка, конец бы Парамону. 

И смотрел на меня тысячелетними глазами. 
- Откуда в тундре медведи? – спросил я недоверчиво, - небось, поножовщина какая…

- Белый медведь, - отвечал Парамон беспечно, - шгатун.  Заходят иногда.
…Самогонная эпопея, однако, кончилась так же скоропалительно, как и началась. 

- Я, конечно, понимаю, - сказал, как всегда, в полголоса капитан Крюков, входя в кабинетик майора Деева, - свадьба, то-сё... Но. – Он поднял вверх указующий перст. – Начальство всё равно прознает о коллективной пьянке в полку, шила в мешке не утаишь. А там – с какой ноги комдив встанет, он у нас с норовом. 

- Ну, какая пьянка, -   обиделся Деев, - выпьют ребята за здоровье молодых по сто граммов. Так ведь нарком разрешает. 

- Вот именно, - кивнул головой особист, - по сто наркомовских – законно. Да ведь этим не ограничитесь. Аникин вон свеклу в колхозе купил. Зачем, интересно? – спросил он и тут же подсказал ответ:

- Не на корм же свиньям?

- Именно, - подтвердил подполковник, - заведём хозяйство…

И осёкся, понимая, что это уже ни в какие ворота: какое хозяйство, если при постоянных передислокациях даже тот скарб, который имеется в полку, перевозить всё тяжелее. А с учётом, что немцы стабильно драпают, ни о каком стационарном житье говорить не приходилось: постоянно на крыле и на колёсах, дай, как говорится, Бог поспевать за фронтом. 
- Так вот, о наркомовских ста граммах, -  продолжил Крюков. – Тут всё законно, не подкопаться. Не выдай их пару дней, вот тебе и запас на свадьбу. Имеешь право не выдавать, - добавил он, - боевой работы нет, идёт учёба, а какая без боёв напряжёнка, чтобы водкой снимать? Нету никакой напряжёнки, - добавил Крюков и задумался. – Не понимаю я, товарищ подполковник, - сказал он, наконец, - под боком – Кубань с её винами, на кой тебе связываться с наркомовскими? Самогон ещё какой-то, - добавил он, помолчав, - возьми пару  бочек вина и гуляйте. Благородно и нежно, - закончил он тираду,- без эксцессов и мордобоя. И мне спокойнее.

- А что это ты, товарищ капитан, такой заботливый? Вместо того чтобы раскрыть общеполковую пьянку и привлечь виновных, ты ходы подсказываешь, как от ответственности уйти, - Деев смотрел на особиста подозрительно.

- Есть, конечно, шкурный интерес, -  кивнул головой Крюков, задержавшись на пороге, - иногда процесс выгоднее возглавить, чем пресечь. Свадьба ведь всё равно будет, правильно? Правильно, - подтвердил он. – Это стихия, не поспоришь. Значит, надо провести…мероприятие с наименьшими потерями. А в нашем случае это как? Заменить самогон и водку вином, вот тебе и выход. По крайней мере, не упьются. Так что снаряжай,  товарищ подполковник, По-2 к виноделам, благо, это рядом. Бросят в заднюю кабину пятидесятилитровую бочку, и порядок. 

- И потом,  подполковник, - сказал он, уже держась за ручку двери, - ваше настороженное отношение ко мне понимаю. Но скажу, как говорится, не для протокола: я никогда не был …живодёром. 
- Тем более непонятно, чего ты привязался к Сагайдачному, - сказал, пользуясь моментом, подполковник, - нормальный мужик и лётчик первоклассный. А ты со своими подходцами…

- Всё в прошлом,  подполковник, всё в прошлом, - ответил Крюков, закрывая за собой дверь.

И непонятно было, то ли он имел в виду прошлое Сагайдачного, в котором были сокрыты причины для подозрений, то ли хотел сказать, что было и прошло, и нет у него больше претензий к комэску.  
А Крюков, выйдя от майора, поймал себя на ощущении, что всё у него складывается не так, как требует служба и непосредственное начальство в лице подполковника Мерщий. Потому что, если говорить юридическим языком, выносил он, капитан Крюков, сплошь оправдательные приговоры людям, попавшим в зону внимания контрразведки. Взять два последних случая – попытка расстрела сержантом Мурашко советского самолёта  и нераскрывшийся парашют Мороза. Казалось бы, готовый материал для уголовных дел, передавай следователю и забудь. Так нет же, капитан Крюков копается в происшествиях, пытается узнать подноготную – вплоть до того, каким месяцем  беременна парашютоукладчица.  

«Бросить на хрен всё и пойти в пехоту, - злобно подумал капитан, - не по Сеньке оказалась шапка».
…Старшина Аникин, получив от комполка новую вводную, только крякнул. 
- Ёлки-моталки, товарищ подполковник, - сказал он с досадой, - всё ж на мази, процесс идёт. Не пропадать же продукту!

- Скиснуть может? – ухмыльнулся Деев. - Не смеши, старшина. Чтобы у тебя пропала водка – это из области фантастики. Обменяешь на что-нибудь, мало чего в хозяйстве не хватает. 
- Это точно, - задумался Аникин, - штуцера, кажется, кончились, зампотех ныл… 

И пошёл руководить процессом, который действительно шёл полным ходом. 

В хате Семёновны ходил от стены к стене какой-то морок, и густо воняло брагой. А на печке, в которой гудело адское пламя, булькало, подпрыгивая,  некое хитрое сооружение.  

 Бабка была энтузиастом своего дела. Она стояла, руки в бока, у плиты, наблюдая за процессом, и  на лице её  плясали отсветы огня. А в глазках светился неизбывный энтузиазм мастера, занятого любимым делом.

- Как дела? – спросил Аникин, здороваясь с бабкой за руку. 

- А нормально, - отвечала Семёновна, оторвавшись на миг от сладостной картины, - попробуешь? – Она протянула старшине солдатскую кружку, до половины наполненную прозрачной жидкостью. – Первач! – бабка многозначительно подняла вверх корявый палец. 

- Ты что, Семёновна, - отбоярился старшина, - дел невпроворот. А с первачом – только зацепись. Как говорится, с утра сто грамм и целый день свободен. Ты давай, сама тут, без моей дегустации. Я тебе верю, - добавил он, испытывая жуткое сожаление оттого, что их старания пропадут втуне, а первачом будет разговляться каптенармус соседнего полка, у которого он собирался выцыганить штуцера. 

- Ну, гляди, - сказала Семёновна и по-хорошему отхлебнула из кружки. Профессионально нюхнув замызганный фартук, она отставила кружку и прижмурилась: - хар-роош!

«Чтоб тебя холера взяла, - выругался старшина, завидуя бабке, которой не надо было править службу, - ну, ничего. Мы своё возьмём, ещё не вечер». 

- Гляди, моих не спои,  кучкуются уже. Парамон-то не пьёт, да около него вьются. Всякие, - закончил он и вышел на воздух. 

 «Эх, жизнь наша, - лицемерно  думал старшина, следуя в своё хозяйство, - без водки никуда. Ни тебе штуцера достать, ни сапоги стачать. Знать, доля такая».

  На этом  Аникин  хотел  закончить философию, но мысли его сами собой  вильнули на строго противоположное  направление.  «А с другой стороны - как на фронте без водки?  Небось, умные люди сто наркомовских придумали», -  рассуждал он, двигаясь вперёд мерным солдатским шагом. И едва не прошёл мимо прикорнувшего в придорожной траве солдатика.  

- Т-а-а-к, - сказал он, нависая над служивым, - а кто это тут у нас хоронится? Встать! – вдруг рявкнул он и тут же пожалел об этом: с земли взвилось огородное пугало, менее всего походившее на солдата. «Вчера от мамки, - с сожалением подумал старшина, - и восемнадцати нет».

- Ты здесь чего? – спросил он, рассматривая пацана, видать, из   недавнего пополнения, потому что старшина его ещё не видал. – Чего, говорю, спрятался?

- Да я, дяденька,  и не прятался, - глядя на старшину ясными, как небо, глазами, ответил солдат. – Сморило, однако, дай, думаю, прилягу. И не рассчитал. 

- А почему не в расположении? – спросил Аникин, тут же понял по выпученным глазам собеседника, что это его «в расположении» новобранцу непонятно, уточнил:

- Почему, говорю, не в полку? Здесь  что делаешь?

- Так они меня послали за каким-то старшиной. Никого другого не было, вот мне и сказали: беги, приведи старшину. Я и побёг, - не по уставу отвечал пацан. 
- Куда ж ты побёг? – передразнил старшина, - и кто сказал?

- Так товарищ сержант Спицына и сказали, - пояснил солдатик, - чего-то там у них не сладилось.

«А, чтоб тебя, и тут нашла!», - с досадой подумал Аникин и спросил:

- Чего не сладилось-то, не знаешь?

- Не знаю, - опять не по уставу ответил солдатик и шмыгнул носом. – Только сказали бечь и привести старшину…Аникина, - запнулся он, вспоминая фамилию.

- Давно тебя послали? – досадуя на всё на свете, спросил Аникин.

- А я и не знаю, - чистосердечно отвечал посыльный, - часов-то нету. 
«Что ж у них не сладилось? – быстро идя вперёд, думал старшина. – Просто так Муська тревогу не поднимет». 

- Тебя как звать-то? – спросил он у новобранца, чуть ли не бегом поспешавшего за ним. 

- Бачурины мы, - отвечал посыльный на гражданский лад, - только послевчера прибывши. Из Перми, - уточнил он для чего-то. – Папку на войне убило, мамка от горя померла. Чё одному на гражданке делать? Вот и попросился на фронт. 
- Представляться надо по уставу,  рядовой Бачурин, -  сосредоточенно сказал старшина, думая о своём. - А к сержанту  Спицыной как попал?

- А сержант Борщёв послали. Беги, говорят, на хозблок, там скажут, что делать, - взялся он рассказывать.

Борщёва старшина знал отлично, тот служил в должности замкомандира автовзвода  и со старшиной приятельствовал: они не раз сиживали в старшинской каптёрке, обсуждая полковые новости, – оба были в летах и по-своему радовались редким и коротким минутам покоя.

Служба в  автовзводе не была лёгкой, и старшина вдруг подумал, что бежавшему следом недомерку будет там тяжело. Особенно теперь, когда мы наступали по всем фронтам, и приходилось едва ли не еженедельно менять аэродромы. Попробуй, подготовь  аэродром для нормальной работы истребителей – одной земли при рытье капониров для самолётов нужно перекидать тонны. 
- Ты чего-нибудь делать умеешь? – спросил он, повернув голову к попутчику. – Ну, скажем, писать-читать, может, рисуешь? А?

Какая муха его укусила, старшина Аникин не знал, но ему вдруг захотелось скрасить этому пацану тяготы воинской службы – может, напомнил ему голубоглазый солдатик детство, а может, появилось новое для старослужащих чувство, что война, будь она проклята, катится к концу, и неплохо было бы с неё вернуться. Всем, без исключения. Вот и подумал старшина, что  хорошо было бы забрать этого вояку у Борщёва и пристроить куда-нибудь к Муське на пищеблок.
- Стенгазету в школе рисовал, - подал голос рядовой Бачурин и шмыгнул носом, - почерк хороший…

«Нужен мне твой почерк, - уныло подумал старшина, - вот если б ты сапоги  тачать умел… Ну, ладно, Муська подскажет», - бросил он сомневаться, будучи уверенным, что кто-кто, а его боевая подруга, рассмотрев как следует пацана, поймёт его, старшины, задумки и наверняка одобрит. Потому что, сколько таких пацанов прошло перед их глазами и кануло в вечность за два года войны – и не сосчитать. 

- У тебя, вроде, должность хлебореза вакантная, - сказал Аникин Мусе, добравшись, наконец, до её государства – рядовой Бачурин по приказу старшины маялся на пороге. 

- Пацанёнок показался? – хмыкнула Муся и уставилась на старшину странным взглядом. 

- А чего ему у Борщёва ломаться? Посмотри на него – ветром качает. Одни уши, да и те прозрачные. Годы, небось,  для военкома прибавил, геройствовать охота. – Он помолчал и добавил:

- Известно, чем это геройство кончается. 
- В целом, конечно, правильно, - Муся длинно посмотрела на фактического мужа и потянулась к его пачке папирос. – Война как-нибудь и без него кончится, а мы, может, жизнь ему сбережём. На том свете зачтётся, - она глубоко затянулась и выпустила в потолок  густую струю дыма.

Они, если и хитрили друг с другом, то самую малость. Потому что год, проведенный бок о бок на войне, можно было смело считать за десять лет мирного времени, а они воевали вместе третий год и понимали один другого на уровне интуиции. И ничего не значило, что они не сказали вслух ни одного слова, главное –  они думали одинаково и знали об этом. 

Одинаковость  же заключалась в том, что молодость прошла, своих детей заводить вроде бы поздно и остаётся одно: усыновить или удочерить какую-нибудь одинокую душу и скрасить друг другу то время, которое останется им после войны. 
- Ну, хлеборез, так хлеборез, - сказал старшина, вставая. – А с Борщёвым я договорюсь. 
- Давай, - кивнула головой Муся, - а там видно будет. Сам ему скажешь?

- Скажу, - кивнул старшина и вышел на крыльцо.  
Пацан по-прежнему сидел на перилах крыльца, и старшина, поманив его рукой, сказал:

- Пойдём. 

- Мне к сержанту Борщёву надо, - сказал будущий хлеборез, слезая с перил.

- К нему как раз и идём, - ответил Аникин, щурясь от яркого солнца, которое вдруг проглянуло из-за туч.

БАО разместили в старинных, ещё дореволюционных казармах  бордового кирпича – на крыльце одиноко  курил  сержант с красной повязкой на руке и штык-ножом на животе – видать, старший наряда.
- Борщёв у себя? – спросил старшина, здороваясь с  сержантом за руку, - привет. 

- Здравия желаем, товарищ старшина, - козырнув, по-свойски ухмыльнулся тот, - так точно. На месте. 

- Ты покури пока, - сказал Аникин попутчику, - позову.

- А я не курю, товарищ старшина, - сообщил рядовой Бачурин.

- Ну, с ним вон поговори, - он кивнул на дежурного, который заинтересованно разглядывал взъерошенного салагу, прикидывая, очевидно, в какую телегу его впрячь, - у дневальных всегда было дел по горло.

- Ты губу-то закатай, - увидев его плотоядную рожу, сказал Аникин, - он мне живой нужен.

- А я чего? Я ничего, – ответил сержант и насупился – он действительно хотел приспособить молодого к выполнению кое-каких регламентных работ, проще говоря – вскопать клумбу перед входом в казарму. 

- Ну, то-то же, - сказал старшина, - у тебя дневальных четверо. Ими и командуй. 
Из этого коротенького диалога рядовой Бачурин понял  лишь то, что старшина Аникин  сию минуту выхватил его из загребущих лап  дневального «деда», который, тем не менее, поглядывая на него, продолжал  плотоядно облизываться.  Новобранец ещё раз посмотрел на   дежурного и снова – в который раз при виде старослужащих – подивился тому, как ладно сидели на нём гимнастёрка и пилотка. Даже штык-нож, болтавшийся где-то в районе колен, болтался как-то по-военному лихо. И ему захотелось походить на источавшего уверенность сержанта. 
«Ничего, научусь, -  сказал себе рядовой, - он тоже, небось, салагой был.
А сторонний наблюдатель, умевший читать мысли, если бы таковой  тут случился, наверняка сказал бы ему: «Сынок, что войне до лихого вида вояки! Она с одинаковым равнодушием прибирает и салаг, и ветеранов, и ей, сволочи, всё равно, как на ком сидит гимнастёрка. Но в целом ты, конечно, прав: быть пугалом – себя не уважать. Так что учись, учёба лишней не бывает». 

Но нет рядом никакого наблюдателя, есть ласковый солнечный денёк, не грохочет на западе война, женский голос зовёт какого-то Мефодия, на соседних кустах заходятся в воплях вездесущие воробьи - почти мир на земле и в человецех благоволение. И стоят на крыльце друг против друга два мира: один – уже  нюхнувший смрада войны, но всем смертям назло лихо заломивший пилотку, как бы говоря: а попробуй, возьми меня. 

И второй – только-только из мирного дома, где мамка защитит от всего и накормит, и утешит, и погладит по голове.

Только нет никакого мирного дома, он разрушен войной: батя сложил голову подо Ржевом, мамка, не вынеся горя, скончалась зимней ночью от непонятной болезни, которую соседки называли «грудной жабой».

И осталась нашему юному герою одна стезя, одна дорога, та же, что выпала на долю половине населения великой социалистической родины  - война. И он уже сделал  по этой дороге первый шаг, и на счастье своё повстречал на ней доброго человека по имени старшина Аникин.

Война, как оказалось, учила не только ожесточению и ненависти, но учила и доброте: люди на войне помогали друг другу куда чаще, чем в мирной жизни. При мире-то: ну, живёт  через лестничную площадку человек, и живёт, какое мне до него дело. А на войне не так: чужое горе и боль – на виду, а пройти мимо русский человек не умел никогда. И помогали, и утешали, как могли, и проявляли участие, и превращалось то участие в бесценный дар, которого никакими золотыми монетами не оплатить. Потому что подчас это была сама жизнь, которую люди, как могли, спасали  в военной мясорубке. 
- Рядовой Бачурин, - окликнул  сержант Борщёв, выходя на крыльцо со старшиной Аникиным, - ко мне!

И рядовой Бачурин, стоявший, прислонившись к балясине, пересчитав ступеньки, встал перед старшиной, ещё не зная, что в этот момент в его жизни происходит поворот, который определит его дальнейшую судьбу. 
- Поступаешь в распоряжение товарища старшины, - приказал сержант Борщев, - по лицу его гуляли непонятные рядовому чувства. 

Если бы  рядовой был чуточку взрослее, мог бы понять, что в каптёрке только что разыгралась душераздирающая сцена. 

У сержанта Борщёва были свои виды на рядового Бачурина: узнав, что рядовой умеет «малевать», как выразился сержант, да к тому же имеет красивый почерк (в чём он убедился, заставив Бачурина пять раз написать фразу «победа будет за нами»), Борщёв обрадовался. Потому что корпеть над ведомостями, а тем более, заполнять их каллиграфическим почерком, он терпеть не мог и вечно с их сдачей опаздывал, за что получал нагоняи от начфина.  
Потирая руки и напевая под нос некий мотивчик, он предвкушал, как сдаст завтра начфину отчётность, исполненную красивым почерком, как вдруг в эту его идиллию вломился уважаемый человек старшина Аникин и попросил, ни много, ни мало, отдать ему рядового Бачурина. Борщёв вылупил на него глаза и только что не перекрестился на портрет Сталина, висевший в красном углу.

- С какого перепугу? – спросил он, придя в себя от удивления. 

Да ведь согласитесь, было от чего удивиться: рядовой Бачурин оказался воистину вездесущим. Не  успел сержант о нём подумать, как является Аникин и начинает разговоры именно о предмете сержантской мысли – наваждение, да и только. 

Таких слов сержант, конечно, не знал, подумал только: «ну, кино». И опять повторил:

- С какой радости я должен его тебе отдавать?

- Не должен, - согласился Аникин, - но войди в положение.

- Какое положение? – спросил сбитый с толку Борщёв, действительно ничего не понимая. Каким таким неизвестным качеством обладает этот мальчишка, что о нём просит сам старшина Аникин? 

- Ты этого пацана видел? – спросил старшина, - кожа да кости. Будет он у тебя горбатиться на земляных работах, того и гляди, загнётся. А мне хлеборез нужен, всё легче, чем у тебя.

Недоумение Борщёва переросло в изумление: виданное дело, чтобы командир роты так пёкся о каком-то новобранце. Взвесив всё ещё раз, сержант сказал себе: «Темнишь, старшина. Врёшь, как сивый мерин. Что-то тебе от малого нужно». Он посмотрел на Аникина прищуренным глазом и спросил:

- А мне кого взамен? Штатное расписание всё ж таки. 

- Да возьми хоть,..- Аникин на секунду задумался. – Дмитрука! – наконец выпалил он, - механик – золото!

Он сознательно предложил сержанту ефрейтора Дмитрука, степенного дядьку в летах, исполнявшего в его хозяйстве роль ответственного за всё.
- Это другое дело, - не скрывая радости, сказал Борщёв, - это я понимаю. Это я не прогадал. – Он замолчал, думая о чём-то, и, наконец, сказал:

- Неравноценный какой-то обмен. Народ судачить будет. Да твои же первые и начнут: чокнулся, дескать, старшина, бузит не по делу.

- Справлюсь как-нибудь, - отмахнулся старшина, - не впервой. Таких случаев, конечно, не бывало, зато других – хоть отбавляй. Такая наша командирская доля. 
- На младшего моего брательника пацан больно похож, - сказал он после паузы. – Тот погиб в сорок первом, двадцати не было. Может, хоть этого уберегу, - пояснил он  в полголоса, как бы доверительно, только для сержанта Борщёва. 

Он, конечно, знал, что новость сегодня же пойдёт гулять по полку, и такое пояснение своему поступку считал вполне приемлемым: ну, может же быть у человека слабость. Так что, если сержант Борщёв кому-нибудь пояснит, почему он, Аникин, так поступил,  это пояснение будет старшине на пользу, люди поймут и не осудят, что пригрел он на тёплом местечке какого-то сопливого  новобранца.

- Хоп, - сказал сержант, протягивая старшине ладонь-лопату, - надо бы обмыть, - он задумчиво поскрёб подбородок. – Пойдём.

- Не-не-не, - открестился старшина, - дел выше головы. Обмоем, обещаю, но не сегодня.

- Давненько мы с тобой не сиживали, - с сожалением протянул Борщёв, - надо бы положение поправить.

-  Определились же, - досадуя на себя за отказ, сказал старшина, у которого к Борщёву накопились всякие хозяйственные вопросы, - тянуть не буду. Слово даю. 
- Ну, ладно. Придётся, видать, самому. Что-то душа просит. С чего бы? – задумчиво спросил он, разводя руками. 

- Затишье, бездельничаем много. В наступлении – другое дело, а тут вроде и при деле, да как-то вяло, без пульса. Ну, чего-чего, а войны на наш с тобой век хватит. Будь она проклята, - старшина тиснул борщёвскую лапищу,  собираясь идти по своим делам. 
- Так что поступаешь в распоряжение товарища старшины, - сказал Борщев Бачурину, ещё раз тиснул руку Аникина и вернулся в своё хозяйство. Бачурин же, не зная, что ему делать, оставался стоять в компании словоохотливого дежурного.

- На золотом крыльце сидели, - вспомнил старшина детскую считалочку, - ты мне молодого не развращай, - кивнул он на торчавшую под носом у дежурного самокрутку размером с телеграфный столб. Взяли моду. Мамка, небось, не знает, что куришь? – поддел он сержанта, который, хоть и стремился выглядеть молодцевато, но тоже был салага салагой.

- Никак нет, товарищ старшина, - машинально отнекнулся дежурный, неизвестно что имея в виду. – Ну, то есть, я не в затяжку. Так, балуюсь.
- Оно и видно, - не унимался старшина, - вон дым из ушей идёт. Пока не втянулся, бросай это дело, -  посоветовал он и приказал: 

- Рядовой Бачурин, за мной!
- Значит так, рядовой. Будешь служить у меня, - он покосился на  семенившего слева Бачурина. – Вернее, не совсем у меня. У старшего сержанта Спицыной, она теперь твой непосредственный командир и начальник. Усёк? 

- Это как это? – спросил рядовой и встал столбом посреди дороги. – Я, товарищ старшина,  летчиком буду. Потому и к вам, ну, в авиацию записался.

- Та-ак, - протянул старшина, - ещё один лётчик на мою голову. 

Но тут же, сообразив, что разговоры посреди дороги – дело пустое и ни к чему не приведут,  покладисто согласился:

- Будешь, будешь. Но чуть погодя. А пока послужишь хлеборезом. Опыта, так сказать, наберёшься, смекалки, армейской жизни хлебнёшь. А там видно будет, у тебя всё только начинается. Лады? – спросил он у растерявшегося Бачурина. – Ну, лады, лады, -  похлопал он  пацана по костлявой спине, - за мной шагом марш.  
Аникин не зря сказал про «ещё одного лётчика на свою голову», Бачурин действительно имел в этом деле предшественника: год назад в хозяйство старшины попал новобранец  по фамилии Стрельцов. Он тоже с порога заявил, что попросился в авиацию для того, чтобы стать лётчиком. На вопрос, почему не поступал в авиаучилище сразу, честно ответил, что школа не дала характеристику, он там ходил в отпетых хулиганах. И похвастался одним из своих подвигов: дескать, не поладив с директором школы в вопросе, с какого возраста можно курить, бросил на «дирюгу» парту со второго этажа. «Жаль, не попал, - горестно вздохнул Вильгельм Телль и гордо добавил: - но напугал сильно, даже жалко стало. Исключили, конечно, - он развёл руками. – Но я не в обиде, порядок должен быть. После этого я и подался в военкомат».
- Ну, у меня не забалуешь, - сказал тогда Аникин, глядя в беспутные зенки нового подчинённого, - тут не школа, а я не директор. Я хуже, я старшина. Слышал, небось, байки про старшину?

- Слышал, конечно, - пригорюнился новобранец, - да я ничего. Я понимаю, конечно: армия, дисциплина… - И в его  зрачках что-то мелькнуло. 

Знал бы старшина Аникин, что там мелькнуло, он, не сходя с места, дал бы Витеньке Стрельцову характеристику в училище, лишь бы избежать того, что вскорости началось во вверенном ему подразделении.

 Старшина,  наверное, последним обратил внимание на то, что столовские девчата почти не разговаривают между собой, а тарелки и поварёшки летают по помещению, будто у них выросли куриные крылья. 

- Что за напасть? – спросил он у Муси однажды вечером.

- Не хотела тебя расстраивать, Аникин, - сказала Муся, тяжко вздохнув, - да, наверное, пора. Волчару ты запустил в мой коллектив, - она помолчала, собираясь с мыслями, - девки в смерть перегрызлись из-за  этой холеры Стрельцова. Парень он видный, одной улыбнулся, другую за мягкое место ущипнул, вот  девки и нафантазировали, им много не надо – Она закурила. -  Война, Аникин, им бы сейчас по паркам гулять, на танцульки бегать да сирень нюхать. Ау нас  какая сирень – бензин да железяки. И каждый день склоки да слёзы…
- Надо решать проблему, Василь Николаич, - сказала она, - пока само рассосётся, они друг дружку перекусают.

Решать проблему не пришлось, Стрельцов решил её сам: весной он явился к старшине и попросил ту самую характеристику в лётное училище, которую не дала ему  родимая школа. И Аникин, мысленно крестясь, бумагу написал, изобразив в ней Стрельцова если не небесным ангелом, то близко к тому – точно. И уехал с ней Стрельцов в тыловой город Саратов, пообещав после завершения учёбы вернуться в родной полк.

«И ведь вернётся, - сказала Муся, - этот вернётся». И Аникин не понял, что было в её голосе – опасение или непонятная гордость. 

А на смену Стрельцову, почти день в день, прибыл со сборного пункта рядовой Бачурин, тоже заявивший о желании стать лётчиком – вот тебе и круговорот  идей в природе. 
«Улита едет, когда-то будет», - вспомнил Аникин любимую мамкину присказку и на том успокоился: загадывать на войне на день вперёд было бессмысленно, а тут – почти год,  ведь только через год службы  он, по правилам, сможет дать Бачурину характеристику в училище.   

В общем, живём дальше и не тужим. Тем более что война, будь она трижды проклята, безудержно катилась к завершению, аэродромы приходится менять каждый месяц, и стало не до смешных тыловых забот.     
                                  Обмен опытом и не только
К маю месяцу после кровопролитных, но безуспешных попыток взять «Голубую линию» штурмом,  командование 37-й и 56-й армий, звесив все «за» и «против» относительно продолжения боевых действий, приказало  атаки прекратить и перейти к активной обороне. 

Можно,  правда, сказать, что авиации этот приказ коснулся частично: как рубились наши с немцами в воздухе, так и продолжали рубиться, защищая Малую землю и Таманский полуостров.  
Затишья, конечно, бывали - чаще всего из-за непогоды или по каким-то  необъяснимым причинам. Когда одна из сторон вдруг переставала стрелять, и вторая сторона, следуя примеру противника, тоже замолкала.  

Воспользовавшись таким временным затишьем, отдел контрразведки  фронта собрал совещание, на которое обязал прибыть всех командиров полков, эскадрилий и прочего командного состава без исключения. Кроме,  конечно, дежурных подразделений да  командиров хозвзводов. Мероприятие назначили в чудом уцелевшем во время немецкой оккупации доме культуры железнодорожников в Ростове-на-Дону, куда и  приказали явиться приглашённым.
От орденов рябило в глазах, там и сям мелькали в толпе геройские золотые звёзды, и витал над собранием дух некоей тайны. Потому что обставить мероприятие особисты умели: вход в зал заседаний был строго по пропускам, которые проверяли молчаливые ребята с конкретно пустыми глазами. В буфете было море разливанное, полный набор веселящих жидкостей, начиная  с сухих вин и кончая водкой, к которым, впрочем, до начала совещания не припала ни одна жаждущая душа: знаем мы вас! Я чуть пригублю, а вы припишете мне пьянство на официальном мероприятии.

На трибуну  неторопливо вышел заместитель начальника Управления контрразведки СМЕРШ  воздушной армии полковник с трудно запоминающейся фамилией: может, Федотов, а может Семёнов, и назвал повестку дня. Звучала  она зловеще: «Об имеющих место фактах нарушения присяги личным составом военно-воздушных сил, выражающихся в попытках оставления части и добровольного  перехода на сторону врага». 
- В огороде бузина, а в Киеве дядька, - ляпнул Сагайдачный и был услышан в президиуме: командующий  пододвинул к себе микрофон и сказал, глядя на майора:

- Прошу соблюдать. Очередь дойдёт до всех. Не сомневайтесь.
Что уж он имел в виду, кто знает. Но Сагайдачный промолчать не мог и тут, не в его правилах было молчать. 

- Это понятно, - согласился  он в полголоса с председателем и сморщился от тычка в бок – подполковник Деев (звание присвоили накануне) воткнул ему в рёбра кулак.

- Заткнись! – прошипел он, - дома дошутишь.

Особист на трибуне никак не реагировал на происходящее, лишь наморщил лоб,  став ещё сумрачнее.
Доклад  был неожиданным. Оказалось, что, параллельно привычной фронтовой жизни и боевой работе, идёт другая, неизвестная большинству присутствовавших, жизнь. Причём, такая, что только ах: на Северо-западном фронте лётчик-истребитель, капитан такой-то не вернулся после задания на аэродром. Стали выяснять, кто что видел. Никто ничего не видел, кроме: в самом начале столкновения с «Фокке-Вульфами» капитан оторвался от группы, ушёл в облака и пропал. 

Осмотрели личные вещи. В прикроватной тумбочке оказался лишь ненужный хлам. И больше ничего. Не было даже зубной щётки, бритвы с помазком и мыльницы, всё забрал с собой ловкий капитан.

А через какое-то время контрразведка по своим каналам выяснила, что в Риге объявился некий лётчик-перебежчик, по описанию - точь-в-точь пропавший капитан.

В районе румынской границы – та же история: эскадрилья вылетела на задание по прикрытию штурмовиков, столкновений с врагом не было, но один лётчик, тем не менее, тоже куда-то пропал. 

- И что характерно, товарищи, - по-прежнему монотонно говорил полковник-особист - только после пропажи выяснили, что в самолёт он садился в куртке-реглане – это летом-то! -  и с небольшим чемоданчиком. Это как? Это потеря бдительности, товарищи, непростительная, преступная утрата бдительности!
Он сделал паузу, уставился поверх очков в зал и закончил:

- С  тамошним особистом, конечно, разобрались, да что толку, ситуацию не исправить.
В зале повисла  удивлённая тишина. Тут собрались работяги войны, свято верившие в то, что ничего, более важного, чем их война, нет на свете. И вдруг оказалось, что рядом  живут люди, у которых в голове роятся совсем другие мысли. И каждый присутствовавший, примеряя эту стезю на подопечных, с уверенностью говорил себе: не может быть! Никто из моих и в мыслях такого не держит, иначе зачем всё – кровь, гибель друзей, мать, которая ждёт – не дождётся тебя с фронта, погибший в сорок первом отец и ушедшая в партизаны девушка? Зачем всё? Чтобы дожидаться момента, а потом забрать зубную щётку и бритву и сбежать к тем, с которыми воевал? Такого не может быть, - говорил себе Сагайдачный, - только попадись, сука! Я из тебя форшмак сделаю! – не зная, что обозначает это слово, скрипел он зубами, - только попадись!
А полковник на трибуне продолжал удивлять.

На Карельском фронте к немцам перебежал целый экипаж Пе-2, три человека – пилот, штурман и стрелок-радист. Картина та же: вылетели на разведку, пересекли линию фронта и исчезли. Первая мысль, когда они не вернулись вовремя, была, конечно, что их сбили, воздушная разведка – дело рискованное. Самолёты-разведчики стараемся сбить и мы, и немцы, слишком   высокая цена может быть у разведданных.
Всё бы на этом и закончилось, объявили бы экипаж пропавшими без вести, сообщили бы родне, мол, «смертью храбрых», или «без вести», и точка. Но  Геббельсу  нужно было сыграть на этом факте свою игру, показать привлекательность жизни в Германии и истинную цену сталинских соколов: где-то через месяц в финской газете появилась фотография троих перебежчиков на фоне латинской надписи «Савой отель». Они лучезарно скалили зубы, всем своим видом  демонстрируя счастье.

Удивление и настороженность вызывал тот факт, что они перелетели втроём. То есть сговорились и приняли коллективное решение, что свидетельствовало о каком-то серьёзном проколе и со стороны  командования полка и дивизии, и со стороны сотрудников контрразведки. Стали копать. И накопали: перебежчики оказались земляками, выходцами из западноукраинского Луцка.
Что такое был этот район, особисты знали хорошо: находясь в соприкосновении с недавно присоединёнными к Советскому Союзу территориями, местное население было подвержено влиянию антисоветской пропаганды. И перебежчики, хоть и проходили воинскую службу на территории СССР, наверняка сохранили в памяти какие-то антисоветские настроения, что и привело в итоге к их переходу на сторону врага. 

- Так что принцип подбора экипажей самолётов по территориальному  признаку оправдывает себя далеко не всегда, - подвёл итог докладчик, - изъянов у него более чем достаточно. И следует сто раз всё взвесить, перед тем, как назначать земляков на один самолёт. Или в караульный наряд, - добавил он, промокая лоб носовым платком, - в зале было жарковато. 
- Не могу не  упомянуть ещё  один  случай, - продолжил он, - уж больно он выходит за рамки наших представлений о боевом товариществе.

Дело происходило всё  на том же Карельском театре. Надо было найти танковую колонну, которая накануне двигалась по направлению к фронту и вдруг пропала: вылетевшие на её штурмовку «Илы» колонну не нашли. В штабах начался сабантуй, крайними оказались, как всегда, полковые командиры, которым спустили приказ: разбиться в лепёшку, но танки обнаружить. В противном же случае… Что бывает в противном случае, командиры знали, поэтому выполнение задания поручили опытному лётчику-истребителю, капитану, заместителю командира эскадрильи,  уже зарекомендовавшему себя, как разведчик. 
Они вылетели парой. При этом была, правда, одна странность, на которую сначала никто не обратил внимания: опытный разведчик взял с собой не своего постоянного ведомого, а молодого пилота, только-только начавшего осваивать лётное мастерство. Пояснил это тем, что его ведомый простужен, а молодому пора знакомиться с районом будущей работы и постигать азы разведки.  

На аэродром они не вернулись. Начальство метало молнии и грозило всеми смертными карами, в результате чего на разведку полетел заместитель командира полка, который, ко всеобщему облегчению, пропавшие немецкие танки нашёл и тем спас от наказания себя, комполка и  командование дивизии – как минимум, от снятия с должностей. А учитывая серьёзность того, что произошло, может быть, от чего-нибудь и похуже.  
Молодой, летавший на разведку в составе первой пары, объявился на аэродроме через сутки. И рассказал такое, что отцы-командиры дружно схватились за головы. Потому что в верха о ЧП докладывать надо было обязательно, а это значило - подписать себе приговор. 

Понятное дело, в дивизию доложили, сам комполка и доложил, это была его обязанность. Седых волос у него за минуты доклада прибавилось, но в целом для полка всё обошлось  минимальными потерями, выговорами да понижением в должностях. 

В разведке же случилось следующее. 

Они пересекли линию фронта и углубились на немецкую территорию километров на десять, и тут ведущий без предупреждения включает форсаж, делает иммельман, то есть, полупетлю с полупереворотом, и оказывается в  хвосте ведомого. Который думает, что так и надо, командир проверяет его сообразительность и реакцию (о том, что  в  разведке всякие отвлечения от задания запрещены категорически, он, по неопытности, и не вспомнил). И делает то, чего ему, исходя из взаиморасположения самолётов, никак нельзя было делать: пытаясь уйти с линии атаки, он, вместо того, чтобы уйти влево, сваливает самолёт на правое крыло. И подставляет  левый бок под огонь командира. 
Пушечный залп вспарывает его от  кабины до киля, ведомый, наконец, понимает, что это не игрушки, и включает все силы организма во имя спасения – молодой-молодой, а инстинкты сработали!
Короче говоря, он утяжелил винт, за самолётом тут же  потянулась струя дыма, и ведомый, изображая сбитого, пошёл вниз.

Не знаем, поверил ли капитан-преступник своему ведомому, но преследовать его он не стал, а пошёл дальше,  вглубь немецкой территории. И, понятное дело, пропал.
Летали они на «Ла-5ФН», и через некоторое время на их театре появился одиночный «Лавочкин», который, пользуясь тем, что из-за звёзд на крыльях наши на первых порах его не опасались, сбил два бомбардировщика. Это было ЧП армейского масштаба, и на предателя объявили охоту и таки сбили над одним из аэродромов, где он вздумал охотиться на наших в момент посадки или взлёта. Охотничек спустился на парашюте аккурат на взлётную полосу и был тут же схвачен. Здесь наших ждало разочарование: они-то ожидали увидеть в сбитом лётчике капитана-предателя, а с небес спустился немецкий ас, весь в орденах и нашивках. Причём, железный крест у него был с дубовыми листьями, что говорило о солидном числе сбитых им самолётов.   
- Звали его Ульрих фон Юнгинген, - говорил полковник-особист, - полный тёзка великого магистра ордена крестоносцев, продувшего в 1410 году Грюнвальдскую битву, почему я имя и запомнил. И он действительно оказался бароном, родственником, ни много, ни мало,  немецкого канцлера Бисмарка по материнской линии. В общем, птица важная. Но не без странностей: живя у нас две недели до отправки в тыл, он, как говорится, обрусел - пил водку наравне с нашими ухарями, матерился и всё просил взять его на задание – наши только посмеивались. 
Докладчик помолчал, выпил стакан воды и добавил в заключение:

- Звали его на русский лад Валерой. Этот Валера и рассказал, что сталось с предателем-капитаном после его добровольной сдачи в плен на территории Финляндии.
За капитана серьёзно взялся абвер. Сначала его допрашивали в расположении полка («крыла», по-ихнему), куда он прилетел, затем куда-то увезли – ходили слухи, к генералу-предателю Власову, который задумал создать собственные военно-воздушные силы. 

«Допрашивали серьёзно, - говорил Ульрих-Валера, - они это умеют, я его видел один раз, и рожа у него была побита. Не то, что у вас», - добавил он с некоторым удивлением, имея, очевидно, в виду, что его рожа осталась целой. 

- И верите, не знаю, как  его слова воспринимать: то ли как наш плюс, то ли как минус, - добавил контрразведчик. А вы зубы не скальте, - сказал он, увидев в зале порхание улыбок, - будете воспринимать их, как коллег – не сможете сбивать. Это не шутки, любой психолог военный подтвердит.
- А теперь – о делах наших внутренних, - полковник стал перебирать лежавшие перед ним листки. – Так себе делах, прямо скажем. – Он выдержал паузу, глядя в зал, как будто кого-то высматривал. - Имеются у нас ещё случаи откровенного ротозейства, когда мы совершаем промахи в работе с личным составом. Вот, к примеру, из последних подвигов. – Полковник пошуршал листками. - У одного воздушного рубаки отказало в воздухе оружие. Факт, конечно, нетерпимый, согласен. Но усугублять-то зачем? Ведь что происходит дальше, товарищи? Прилетает этот боец на аэродром и первым делом вытаскивает пистолет и идёт наказывать оружейника. Хорошо, рядом много народу было, не дали, а так бы – ещё один факт небоевых потерь. Возмущение понимаю: задание не выполнил, не уберёг штурмовик, хоть и вернулся из полёта мокрый, как мышь, «мессера», поняв, что стрелять он не может, задали ему такую трёпку, что он не мог выбраться из кабины, сил не было. Спрос и с оружейника, и с истребителя  за это дело должен быть  серьёзным. Но спрос спросу рознь: одно дело за потерянный самолёт, и другое – за убитого на земле собрата по оружию. Чья вина, спрашиваете? Наша общая вина, и спрос за упущения будет строжайший. Это же надо, так распустить личный состав, что они друг за другом с пистолетами бегают!
- Махать пистолетом, конечно, преступление, но это, как оказывается, полдела, есть у нас дела поинтереснее. – Докладчик повысил голос, сообразно моменту. -  А вот когда в воздухе свой своего расстреливает, это, я вам скажу, уже за гранью смысла.

Полковник сделал паузу и, видать, охолаживая себя, опять выпил полстакана воды из стоявшего на трибуне графина. А Деев, покосившись на Сагайдачного, подмигнул ему одним глазом, как бы говоря: ну, держись. Твоя очередь. 

- Наша эскадрилья, - продолжил докладчик, - вполне, кстати говоря, достойная, заслуженная эскадрилья, сопровождает штурмовики. Ну, отработали «илы» по целям, построились в круг, ждут отставших. Истребители рядом крутятся, тоже ждут. 

Дождавшись своих, «Илы» строятся клином и идут домой.  И тут командир наших  истребителей слышит в наушниках голос своего ведомого «прикрой, атакую». 
Комэск удивляется, потому что атаковать, вроде бы, некого, но долго удивляться ему не приходится: ведомый вырывается вперёд, чуть доворачивает вправо и идёт на сближение с замыкающим Илом. У которого на крыльях и на киле  большие наши звёзды  - не заметить их может только внезапно ослепший или сошедший с ума летун. 
Командир даёт по рации приказ отставить атаку и продрать глаза, но ведомый как не слышит и ложится на боевой курс – вот-вот откроет огонь. Повторив команду ещё раз и опять не  увидев ответной реакции ведомого, комэск понимает, что у него на размышления осталась полсекунды, а затем произойдёт непоправимое: свой собьёт своего, а что будет потом, и думать не хочется. Он также понимает, что у него есть единственный выход – сбить ведомого и тем самым  упредить  его атаку на штурмовик.

Короче говоря, в последнюю, буквально, секунду командир выпускает очередь поверх кабины ведомого, и тот с перепугу сваливает  машину на крыло и аллюром три креста мчится на аэродром. 

Удачно командир стрелял, ничего не скажешь. Спас и штурмовик, и своего ведомого, и свою собственную судьбу. А может, и жизнь, - подумав, добавил он.

      Полковник сделал паузу, ища кого-то в притихшем зале, затем продолжил:
- Вы вот переделываете электроприводы пушек и пулемётов  своих машин  под одну кнопку, чтобы, значит, усилить энергию залпа, ударить, так ударить,  - сказал он, шурша бумагами. – Идея, конечно, хорошая, но возможны варианты, - найдя какую-то бумагу, продолжил докладчик. 
- У «Лавочкина», как известно, две пушки, переделка управление ими под одну кнопку действительно даёт очень хороший результат.  А если бы  такая ситуация случилась с «Коброй», у которой  четыре пулемёта и пушка? И замкни их на одну кнопку да ударь  из всех стволов по  сбрендившему ведомому, что бы было? Правильно, стопроцентный карачун, - согласился докладчик с репликой из зала. – Так что сто раз подумайте, соединяя пушки и пулемёты в единое целое, ведь бывают варианты, когда надо задействовать только пулемёты, или только пушки, - он снова оглядел поверх очков оживившийся зал. -  Повторю, есть мнение, что идея действительно хорошая, плодотворная идея. Но решать, конечно, вам, -  закончил  докладчик на позитиве.
«Даже это ини контролируют», - имея в виду контрразведку, подумал Сагайдачный, вспоминая свою эпопею с переделкой кнопок – он с неделю не мог получить подпись капитана Крюкова на своей заявке. Тот  отговаривался большой занятостью и невозможностью вникнуть в суть дела, хотя что там было вникать. Дело же, как сейчас понял майор, наверняка  было в согласованиях его бумаги в крюковских верхах, которое длилось несколько дней.  
- И что с ведомым было дальше? – спросили из зала.

- Идёт разбирательство, - ответил полковник, - сам он находится в Москве на освидетельствовании. В дурдоме, - неожиданно для  аудитории не по уставу  добавил он после паузы.
- А с комэском? – спросил тот же голос.

Полковник опять зашуршал бумагами, явно без цели, а чтобы продлить паузу, затем, оторвав глаза от записей, кивнул на Сагайдачного и сказал:
- Что с ним сделается? Вон сидит. Его действия признаны правильными. И с точки зрения законов, и с точки зрения человеческой морали. Хотя на войне…- он не закончил фразы и снова обратился к бумагам. 
- И всё же хочется закончить доклад в мажорном, так сказать, тоне, - сказал он. - Мы раздобыли приказ немецкого генерала Рихтгофена, командующего истребительной авиацией Южного фронта.  Генерал констатирует тот факт, что на фронте появились советские воздушные бойцы, с которыми он запрещает своим истребителям вступать в бой. Почему? Потому что опасно: русские настолько овладели боевым мастерством, что победить их очень трудно. 
- Вот так. - Он обвёл глазами притихший зал. - Война – учитель суровый, а  вы все – талантливые ученики. 

Повисла настороженная тишина, затем раздался сухой щелчок – это председательствующий, генерал Вершинин, давая знак залу, хлопнул в ладоши. И тут же зааплодировали все участники совещания, которые до этого, что греха таить, пребывали в напряжении – мало ли что собирался вывалить на их головы заместитель начальника Управления контрразведки СМЕРШ воздушной армии. Теперь всё закончилось, причём благополучно, и напряжение спало. Тем более получалось, что последней своей фразой полковник воздал должное их заслугам и пролитой крови – вопреки тому негативу, которому был посвящён его доклад. Жизнь и война продолжались, и много чего ожидало впереди.

Докдадчик, несмотря на аплодисменты, оставался на трибуне, и, дождавшись тишины, сказал:
- С вашего разрешения, займу ещё несколько минут, товарищ командующий. Хотелось бы затронуть вопрос взаимоотношений контрразведки и личного состава всех уровней. 
Он посмтрел на Вершинина и добавил:

- Это важно, товарищ генерал.

- Давайте, давайте, - Вершинин кивнул и отодвинул запищавший микрофон.

- Я вот на чём хотел заострить, - контрразведчик посмотрел в зал и снова промакнул лоб платком. – Теоретики всего мира в один голос утверждают, что залог успеха разведки – в тесном сотрудничестве с массами. Знаю, что говорю, специально читал их работы – от Сунь Цзы и Макиавелли до Аллена Даллеса, есть такой американский разведчик, - сказал он с таким выражением лица, будто Сунь Цзы и Макиавелли присутствующие хорошо знали.  Затем помолчал,  о чём-то думая, и, наконец, сказал: 

- А у нас, товарищи, сотрудничество с  контрразведкой считается стукачеством. 
И прерывая прокатившийся по залу шумок, добавил:

- Стукачеством, стукачеством, известно, как говорится, из первых рук. А  тут ведь вот что получается, - полковник посмотрел в зал поверх очков, - стукни кто из вас, что Марчан сел в истебитель с чемоданчиком,  и  были бы спасены  несколько жизней,  котрые этот сукин сын забрал, начав воевать против нас – он, напомню, вскорости сбил два наших самолёта. Теперь понимаете суть нашей работы, товарищи? – обратился он к залу, не  расчитывая на ответ. 

- Да уж чего яснее, - раздалось из зала, и говоривший  встал со своего места – это был замполит полка штурмовиков капитан Осадчий, хорошо извесный на их участке фронта тем, что однажды уже чуть не попал под трибунал за вольнодумство, – с ним хотели расправиться свои же политотдельцы, да заступился лично Вершинин.
- Ясно, товарищ полковник, - сказал Осадчий за всех, - и работу вашу мы уважаем. Но только и вы не раздувайте из мухи слона, такое среди ваших бывает. Вот недавно тройка расстреляла хорошего истребителя, чья вина была косвенной. Причём сделали это перед строем полка. Такое самодурство вообще прекращать надо, я считаю. Тройка, в конце концов, не последняя инстанция, и ошибаться может. Цена такой ошибки очень высокая, вот беда. Жизнь не вернёшь. 
- Ну, председателя той тройки подполковника Антипова на землю смайнали, -  докладчик  поднял вверх бумагу с жирной фиолетовой печатью, - командует штрафным батальоном. Так что ошибки исправляем, - заключил он, - не будем отклоняться  от темы. Может, кто хочет высказаться?
Сагайдачный, который ничего не боялся в небе, не сплоховал и перед генеральскими звёздами.

- Разрешите, товарищ генерал, - поднял он руку, прося слова. – Есть некоторые соображения, хотелось бы высказаться.

- У нас тут регламент, - усмехнулся Вершинин, - но не будем превращать живое общение в рутину. Он записан в прениях? – спросил  генерал у секретаря собрания, чистенького, холёного капитана.

- Никак нет, товарищ генерал – капитан встал, демонстрируя завидную выправку.

- Внесите. Да не в конец списка, видите, как землю роет, - снова усмехнулся он, - видно, есть, что сказать.

- Так точно, -  секретарь сел и забегал ручкой по листку бумаги. 
- А, к лешему ваши регламенты, - сказал вдруг Вершинин, - давай, майор, - обратился он к Сагайдачному.

 И Сагайдачный, взгромоздившись на трибуну, дал. Так дал, что тезисы его выступления только что по рукам не запустили в письменном виде. Но из уст, как говорится, в уста тезисы передавали, и пошли они гулять среди авиационной братвы  как пример бесстрашия.

- Что получается на практике, товарищ генерал, - начал Сагайдачный. -  Мы, истребители, превратились в многостаночников, как знаменитый слесарь Полесов – и швец, и жнец и на дуде игрец. Я, конечно, не критикую, но нам такая многостаночность часто  выходит боком. Вот, скажем, мы  охраняем бомбардировщиков, через пару часов – штурмовиков, потом вылетаем на прикрытие переднего края, где пехоту клюют «Юнкерсы». 
- Погоди, майор, - прервал Сагайдачного Вершинин, - это, скажем интеллигентно, не по теме, контрразведка вон обижается, - он кивнул на начальника разведки. – Товарищ полковник ведь конкретный вопрос задал, про струдничество. Вопрос, считаю, правильный, они без вас – ноль без палочки.

- Ну, не то, чтобы ноль, товарищ генерал, - возразил контрразведчик, -  но определённые трудности испытываем. Да и не враги мы, одно дело делаем.

- Да это само собой, - ответил с трибуны Сагайдачный, - мы ж понимаем. Лично у нас в полку с этим проблем нет. Правда, товарищ капитан? – обратился он к Крюкову, что-то писавшему в блокноте.
- Так точно, товарищ генерал, - вскочил  капитан, - отношения в полку здоровые, никакого отчуждения не чувствую, работать – одно укдовольствие.
Все дружно повернулись к капитану Крюкову, чем выразили, конечно,  удивлённое недоверие, как бы говоря: «ну, ты и горазд брехать, прямо барон Мюнхгаузен какой-то». Потому что по себе знали: контрразведчиков в подразделениях старались обходить стороной, да они и сами не инициировали контакты со всеми подряд. Крюков, однако, не стушевался, всё-таки выучка сказывалась, он продолжил есть начальство глазами, демонстрируя искренность в непростом вопросе.

- Ладно, капитан, садись, - генерал махнул рукой и повернулся к контрразведчику. – Будем считать, согласие достигнуто, убедил ты, Савелий Михайлович, наших орлов. Не возражаешь? – спросил он в заключение.

- Жизнь покажет, товарищ генерал, - ответил Савелий Михайлович, - а насчёт убеждения… Прозевали перебежчиков в том числе и из-за общего  ротозейства, так что выводы делать надо.

Говоря это, он щупал глазами аудиторию, как бы ища подтверждения своей правоте и, похоже, не находя его на лицах лётчиков.

- Так будем сотрудничать? – спросил он, наконец, - это, в конце концов, ваша обязанность.

- Стучать наша обязанность? – спросил хрипловатый голос откуда-то с галёрки, и в зале повисла мёртвая тишина.

- Ну вот, - сказал как бы даже с удовлетворением полковник, - что я говорил? Да не стучать! – с нажимом сказал он, - не стучать! А выявлять те самые чемоданчики, с которым Марчян улетел якобы на задание! Ваши же товарищи после «спасибо» скажут.

- Ну, насчёт «спасибо» не знаю, - протянул тот же голос, - но, думаю, заметить и предупредить было бы правильно. Но, опять же, все за всеми следить не должны, а то получится не полк, а сплошная чрезвычайка.

- И где ты слово это взял, - среагировал на «чрезвычайку» полковник, - не нужны нам чрезвычайки, нужно сотрудничество без перегибов: вы помогаете нам, мы – вам. 

- Без перегибов не получится, подозрительность – штука заразная, - вмешался в спор Вершинин, - потому надо искать золотую середину. Что мешало, скажем, командиру Марчяна, или кому-то из лётчиков спросить: а что это ты, брат, в чемодане везёшь и куда? Возможно, и предотвратили бы измену. Стесняться и ложную  деликатность проявлять не надо, - добавил он, помолчав, - война идёт страшная, не до реверансов. А разведке в полках не надо тихариться, а с людьми быть в контакте. Тогда и не будет у нас Марчанов и прочих. Договорились? Вижу, договорились. – Он пристально посмотрел в зал, кивнул Сагайдачному, который так и стоял на трибуне, и сказал:  

- Давай, майор, продолжай, раз уж вышел.
- Продолжаю, - Сагайдачный отхлебнул воды из стакана. - Скажем, сопровождение бомберов и штурмовиков - совершенно разные задачи и разная тактика. Бомбардировщики отработали по целям, быстренько собрались и пошли домой – любо-дорого! А штурмовики? Эти отработают цели и  разбредаются в разные стороны. Потому что внизу остались недобитыми отдельные танки или машины. Или паровозы. И гоняются наши подопечные за ними, пока не добьют. 

- Нет, это, конечно, хорошо, врага бьём, и бить будем везде и всегда, - он взял паузу, собираясь с мыслями - выступать  майор не собирался, и конспекта выступления у него не было. Но, почувствовав вполне непринуждённую обстановку совещания и пользуясь присутствием самого командующего, он решил, что просто обязан именно в этой аудитории высказать всё, что мешало работе авиации в масштабах всего театра военных действий.  И попросить генерала отменить те нелепые, а подчас преступные указания, которые спускали им на голову начальники всех мастей, будучи очень далёкими и от воздушного боя, да и от  фронта, как такового.

- А теперь скажите мне, - он глубоко вздохнул и, как пловец в воду, бросился в словесную пучину, - как я четвёркой могу  уследить за девяткой  «илов», если они иногда из поля зрения пропадают? Нет, нас, конечно, шестеро, но одна пара барражирует на высоте, чтобы отсекать немецких охотников, если налетят, а вся работа по прикрытию «Илов» – на моей четвёрке.  И задача становится непосильной: не могу я уследить за всеми. Вот и попадают одиночные штурмовики под удары «мессеров». А потом предъявляют  нам претензии: плохо охраняли. Ведь чуть до драк не доходит, правильно докладчик сказал. 

- Это мы поняли,- сказал генерал Вершинин, делая пометки в служебном блокноте, - а конструктив где? Ну, что ты предлагаешь конкретно?

- Конструктив, товарищ командующий, в том, чтобы посылать на задание не отдельные малые группы истребителей, а эскадрильи в  полном составе. А то и полки. Кулаком немчуру лупить надо, а не растопыренными пальцами. – Он сделал паузу, выпил залпом стакан воды и продолжил:

- Это первое. И второе - думаю, меня присутствующие поддержат, все мы тут из одного котелка хлебаем. – Он помолчал, собираясь с мыслями: на совещании присутствовал командный состав истребительной авиации армии, болтать с кондачка было опасно. 
«А, семь бед – один ответ, -  подумал Сагайдачный, - должен же кто-то засветить вопрос, а меня дальше фронта всё равно не пошлют». И решительно сказал:  
- Нужна специализация. То есть, истребительные подразделения нужно классифицировать по виду задач: один полк специализируется на сопровождении бомбардировщиков, другой – на штурмовиках, третий – на патрулировании переднего края и разведке. А четвёртый – исключительно на завоевании и поддержании господства в воздухе. То есть, охотой и отстрелом немецких асов и прочих.
- Привязка, конечно, не будет жёсткой, возможна взаимозаменяемость, мало ли какие неожиданности бывают на войне. Но принцип должен соблюдаться: моя профессия – бомбардировщики, капитан Голубев, который вон лыбится, как майская роза, - на патрулировании передка, а, скажем,  полк  Утина – на воздушной охоте. Тогда и с тактикой будет порядок, и навыков поднакопим. И мордобой друг с другом прекратится. А то мыслимое дело: садится к нам эскадрилья штурмовиков с претензиями: вы, дескать, пропали после штурмовки, из-за чего мы потеряли одного, сел на вынужденную.    

А то, что мы в это время отбивали от них «Мессершмиттов» - не в счёт. И ведь драться лезут. – Он помолчал, что-то прикидывая. И, ухмыльнувшись, закончил:
- Ничья вышла: у них один зуб. И у нас тоже. 

В зале уже давно порхал смешок, а после появления зубной темы засмеялись в голос. Смеялся и президиум, потому что люди, доросшие до генеральских звёзд, сами были когда-то лейтенантами, виды видывали и воспринимали мужскую драку как допустимую форму  устранения разногласий. И поглядывало командование  на такие инциденты сквозь пальцы. 
Поглядывать-то поглядывало, но ровно до того момента,  пока мордобой не перерастал во что-то большее, чем  демонстрация молодецкой удали. Тут уж наказания сыпались, как из рога изобилия. Лётные кадры при этом старались, конечно,  сохранить и за можай не отправляли, но на «гауптических вахтах»  летуны сиживали, как миленькие. Причём, и правые, и неправые, потому что в споре, переросшем в мордобой, виноваты бывали обе стороны, толку  в разбирательствах не было. 
- И ещё, товарищ генерал, хотелось бы сказать о проблеме сбитых над вражеской территорией. Нам их не засчитывают, а у меня, к примеру,  таких - целых семь штук. Мы же перехватываем «Юнкерсов» над морем, до их встречи с прикрывающими истребителями. Ну и нарубили – каждый по нескольку немцев. Дело, конечно, не в звёздочках на капоте, не за них воюем, но всё равно обидно: работа сделана, а официально её как бы и не было. Кинопулемёты, конечно, помогают, но они не на всех марках истребителей, только на «Кобрах» да на Ла-7. Может, выработать какие-то новые  мерки для таких случаев? Скажем, подтверждают три лётчика факт уничтожения немецкого самолёта, он идёт в зачёт. Над морем ведь какие свидетели? Только сами лётчики. – Он замолчал, что-то, очевидно, вспоминая. – Думаю, присутствующие меня поддержат, все сталкиваемся с такими проблемами. 
- А если брать в целом, - подумав, сказал он, - то что же.  Бестолковщины стало, конечно,  меньше. Командовать тоже научились, тактикой, опять же, овладели. Воюем дальше, теперь-то можно воевать, не сорок первый: и машины, и умение – на самом высоком уровне.

С этими словами Сагайдачный, провожаемый аплодисментами, сошёл с трибуны. 

Неизвестно, повлияло ли это совещание на дальнейший ход событий, но  вскоре после него, именно 4 июля 1943 года, накануне Курской битвы, вышел знаковый приказ Верховного Главнокомандующего. В нём была прописана специализация авиаподразделений истребительной авиации – почти слово в слово, как предлагал Сагайдачный: одним полкам вменялось сопровождение бомбардировщиков, другим – штурмовиков, а третьи должны были  отстаивать наше господство в воздухе. И полк  подполковника Деева в соответствии с этим приказом попал как раз в последнюю категорию, ему предстояло  воевать за наше воздушное господство. 
                                      Мороз  в Новосёловке
Ваня Мороз, придя в себя, парашют всё-таки раскрыл, но почти у самой земли, и если бы не старая, разлапистая шелковица, он бы точно  разбился. А так – лишь ободрал скулу и руку о спасшие его ветки, да больно ударился о ствол спасительницы. 

Он сидел, опершись спиной о дерево, и бессмысленно дёргал стропы застрявшего в ветках парашюта. Саднила и сильно кровоточила  рана на скуле, ныли рука и рёбра, но этой боли он не замечал. Потому что озаботился задачей насущной: как выяснить, есть ли в селе немцы,  причём выяснить немедленно. Хотя толку от такого выяснения было ноль целых и ноль десятых: если немцы всё-таки есть,  много ты навоюешь с пистолетом ТТ и двумя запасными обоймами. 
Но немцев, похоже, не было, иначе давно бы уже примчались и сцапали парашютиста. И никакие ТТ не помогли бы.
 Приземляясь, он разглядел, что  падает аккурат на сельский выгон, с трёх сторон окружённый хатами. И теперь от этих хат к нему бежал народ, причём над толпой там и сям мелькали какие-то дрыны и одна коса.

«Не хватало, чтобы свои убили», - подумал   Ваня и стал пониматься, опираясь рукой о ствол шелковицы. А поднявшись, начал стаскивать комбинезон, чтобы стали видны наша форма, награды  и лейтенантские звёздочки.

Первыми к нему подбежали пацаны. Они остановились метрах в десяти от шелковицы и  взялись настороженно его разглядывать.

- Я свой, ребята, - сказал Иван, стащив до половины комбез, - помогите  снять парашют. Как ваше село называется?

- Так цэ ж друге дило, - по-взрослому сказал самый рослый из пацанов, - зараз, дадьку, допоможемо. А село наше – Новосёловка.

Иван вспомнил карту и подумал, что до аэродрома ему предстоит идти километров пятьдесят, не меньше, и вопреки всему, почувствовал какое-то странное облегчение: первичная задача поставлена, осталось её выполнить.

Тем временем мальчишка, не говоря больше ни слова, полез на дерево.  За ним полезла еще  пара сорвиголов,  они взялись дружно дёргать стропы, стаскивая купол с веток. Подошли взрослые, в основном женщины и  сморщенные деды – как раз у одного из них в руках и была коса. 

- Нэ вбывся, сынку? – спросил этот дед, оказавшись в первых рядах атакующих.

- Живой, - односложно сказал   Иван и сразу спросил: 

- Немцев в деревне нет? 

- Ни, нэма, - ответил тот же дед, - а чого им тут робыты? Дороги далеко, до району аж сорок километрив. Свиней нема, курей нема, кролив – и тых нема. Хочь картопля е, и то добрэ. 

Деду явно хотелось поговорить, но его вдруг перебили:

- Та який же ж молоденький, - ахнула какая-то женщина из толпы, - и як ото вони, таки молоди, воюють. Та ще й  у неби!

И этот вскрик, похожий на стон, открыл какую-то плотину: в толпе одна за другой запричитали женщины, и всхлипы, первые вестники плача, стали слышны в сельской тишине. 

- А ну тихо! – прикрикнул, врезаясь в толпу, основательный мужик средних лет – такой себе полковник Наливайко, один из предводителей запорожской вольницы в борьбе с ляхами, портрет которого   Иван видел в каком-то романе Старицкого в далёкой, как ему теперь казалось, юности. Тот же нос с горбинкой, то же сухое тело с широкими плечами, те же вислые усы, уже тронутые первыми морозами…словом, Наливайко. 
Иван  посмотрел на мужчину ещё раз и увидел, что один рукав его довоенной кацавейки, бывшей когда-то френчем, свободно  болтается по ветру – у казака не было левой руки. 

- Чего воете, как по покойнику? – без предисловий начал он. - Спасся лётчик, не видите? Накормить-напоить его надо, небойсь, оголодал. А вы тут с соплями. Рану, опять же, обработать, - диктовал он, бесцеремонно разглядывая Ивана. Который от такого внимания растерялся и стоял молча, ожидая, что будет дальше. 

- О. а ось и ликар, - обрадовался Наливайко, глядя куда-то мимо Ивана. – Цэ до рэчи (это к месту, вовремя).

 Иван обернулся и увидел идущего к ним высокого мужчину, одетого  в белый халат. Он вышагивал, подобно журавлю высоко поднимая худые ноги и опередив  семенивших за ним женщин, одна из которых тоже была в халате. 

- Цэ наш ликар, - повторил Наливайко, - Васыль Иванович. Зараз вин тоби допоможе. 

«Васыль Иванович» поздоровался за руку с  Наливайкой, затем, не говоря ни слова, ухватил  Ивана за подбородок цепкими пальцами и посмотрел на своих помощниц, которые, чувствовалось,  понимали его взгляды. Потому что та, которая была в халате, так же молча расстелила на траве белую тряпицу, открыла потёртый баул неопределённого цвета и стала выкладывать на подстилку необходимые для обработки раны причандалы.

- Надежда Семёновна, - произнёс первые слова доктор, - тут, в полевых, так сказать, условиях рану только дезинфицируем, скобы  поставим в больнице. Давайте, - закончил он, протягивая руку, и Надежда  Семёновна подала ему склянку с бесцветным содержимым. Доктор вытащил притёртую пробку, и над поляной поплыл очень знакомый и родной запах – бесцветное содержимое оказалось самогоном.

- Ну, а что вы хотите, - заметив, как принюхивается ранбольной, - в наших условиях только им и спасаемся. И анестезия, и дезинфекция, и от простуды – она, родная бурячиха. – И видя, что последнее слово  Иван  не понял, объяснил: 

- Самогон из буряка. Свекла, по-вашему. Хорошо, хоть это имеем. 

Самогон оказался зверем: рану на  скуле зажгло огнём, и  Иван невольно дёрнулся и скривился от боли.

- Харрашоо, - протянул доктор,  начав экзекуцию, - зато никакая зараза не возьмёт. Пойдёмте! - беря командование в свои руки, сказал он и направился по тропинке, не сомневаясь, что все,  кто должен, последуют за ним, - привык, видать, командовать покладистым сельским людом.

Но тут случилось неожиданное:  сквозь толпу жителей буквально  продралась женщина и ухватила   Ивана за рукав.

- Хлопчику, - сквозь слёзы сказала она, - а мого сынка, часом, не зустричав на вийни? Вин у мене тэж лётчик. Цэй, выныщувач. Истребитель, по-вашему. Опанасенко Сергий, може знаеш?

От неожиданности   Иван остановился и посмотрел на женщину с удивлением. Дело в том, что полгода назад о Сергее  Опанасенко узнал весь Союз – «Красная звезда» опубликовала очерк о его подвиге: лейтенант  Опанасенко закрыл, можно сказать, своим телом командира, подставил самолёт под огонь немецкого истребителя. 

Он спасся, выпрыгнув из  развалившегося  «Яка» с парашютом, и вернулся в полк. А вскоре за подвиг его наградили орденом Красной Звезды, напечатали очерк, и политработники всех уровней стали призывать лётчиков брать пример с героя. И Сергей, рядовой, в общем-то, лётчик, стал вдруг в сознании лётной братии, как это всегда бывает, почти мифическим героем, с  какой-то особенной небесной жизнью, не похожей на их тяжёлые будни. 

И вот стоит перед  Иваном  мать героя и со слезами на глазах просит рассказать хоть что-нибудь о сыне.

- Гордитесь, мамаша, своим Сергеем, - сказал    Иван вдруг, - его весь Союз знает. Он командира в бою спас.

- Дак вин жывый, чи не? – спросила сквозь слёзы женщина о том главном, что хотела узнать, и было в её голосе и глазах что-то такое, от чего у   Ивана перехватило горло. Он вдруг подумал, что и его мать, может статься, будет так же спрашивать о нём, и страстно, из последних сил, надеяться, что он  жив, и она его ещё увидит – мало ли что успеют сообщить о нём  родне после сегодняшнего боя. И Иван, двадцати лет от роду, понял впервые, но раз и навсегда, что такое мать для любого живого существа, и, сдирая рукавом откуда-то пришедшие первые после детства слёзы, почти закричал:

- Да живой он! Живой, воюет, только пух и перья от немчуры летят! 

Женщина схватила его руку и прижалась к ней губами – так страстно и неистово, что он не нашёл в себе сил вырвать руку, лишь гладил  женщину по голове и пытался что-то говорить. А на поляну упала тишина, люди смотрели на диво дивное, свидетелями которого они  только что стали: мать получила небесный привет от сына в лице этого ободранного и окровавленного мальчика, сверстника её Сергея, и не одно материнское сердце преисполнилось надеждой: война есть война, но и на ней случаются чудеса. Потому что есть Бог на свете, и он спасёт и убережёт. И как бы  откликаясь на Иваново воспоминание о Боге, «полковник Наливайко» вдруг сказал:

- А ось и батько Мыкола.

 Иван оглянулся и увидел подходящего к ним странного человека - он был в рясе с крестом на груди;  крест  тускло блестел в лучах полуденного солнца. Увидел он и не замеченную раньше маленькую рубленую церковку, притулившуюся на краю выгона; её два купола были окрашены серой краской, лишь кресты  сияли в небесах  сказочным блеском.

- Наш батюшка, - пояснил «Наливайко», - отец Николай.

«Отец» был ненамного старше Ивана, но по тому, как  притихли люди, чувствовалось, что для деревенских он авторитет.  

Священник обмахнул толпу широким крестом, и   Иван рассмотрел его, как следует – священник был действительно молод, а почти аскетическая худоба делала его похожим на подростка. 

За свою короткую жизнь  Иван понял, что  вычитанное им в школе утверждение насчёт того, что глаза есть «зеркало души» - не придумка классика, Антон Павлович знал, что говорил: именно по глазам мы определяем человеческую суть, а первое впечатление часто бывает безошибочным. Глаза священника  светились добротой – именно её первым делом заметил Иван. И почему-то успокоился, ушла из  груди тревога, с которой он пытался  решить, что делать дальше. Жизненный опыт не говорил ему ничего, да и что он мог подсказать, когда не было никакого опыта? Какой опыт в двадцать лет, когда всё только начинается, а житейские премудрости ещё предстоит постичь. 

Он, конечно, знал, что будет пробираться на восток,  навстречу своим, но никаких деталей этого своего похода не представлял и надеялся только на авось да удачу. Забегая вперёд, скажем, что судьба будет милостива к нему, но он пока этого не знает, испытывая  от неизвестности некий душевный озноб. Появление же  священника, его широкий крестный взмах, которым  батюшка благословил толпу, в том числе и его, Ивана, как-то разом уменьшило беспокойство, и он почему-то подумал, что всё будет хорошо. 

Что с нами происходит в такие моменты? Скорее всего, это память души и сердца, память предков, сотни поколений которых прожили, уповая на Бога и прибегая к нему в горестные часы. Могло это с приходом атеизма бесследно  пропасть из подспудной памяти потомков? Враки это всё, товарищи. Как жил Бог в душе русского народа, так и продолжает жить, и никаким атеизмом с этим фактом поделать ничего нельзя – попробуй, проконтролируй каждую душу. Пока жив русский народ, будет жить и вера в Бога. Кто-то верит искренне, кто-то – из страха оказаться в аду, кто-то – по инерции: отец-мать верили, буду верить и я. А война, принеся с собой неисчислимые страдания, принесла и чудесные спасения в безвыходных ситуациях, что усилило веру: тысячи вступали в коммунистическую партию, чтобы, случится помереть, – помереть коммунистом. Но тысячи и тысячи надевали на шею  простенькие, сбережённые во всех перипетиях, материнские крестики, чтобы умереть православным. 

- Панасэ Кондратовичу, -  нарушил тишину врач, -  треба закончить с его раной. Пока не заветрилась, хочу поставить скобы, так что забираю его у вас. Да и народу тут делать нечего, немцы всё ещё летают, может, и засекли парашют. А увидят толпу, будет как зимой.  

Прошлой зимой немецкий лётчик,   углядев  народ у церкви – село собралось праздновать Рождество, - снизился и пальнул поверх  голов из пулемёта. Может, промазал, а может – пугал, кто знает. Народ, конечно, среагировал:  одни разбежались, кто-то упал на землю, благо, хоть и подморозило, снег так и не лёг, и  сверху их было видно плохо.  
Вот и  беспокоился врач, справедливо полагая, что такое скопище людей – дополнительный риск: мало ли что придёт в голову немецкому летуну, обозлённому тем фактом, что лупят их в хвост и в гриву и приходится драпать на восток.

- Чулы, шо сказав ликар? – спросил Панас, обводя толпу строгим взглядом, - так шо розходьтеся. А то, не дай, Господь, налетыть басурман, то усим будэ нэпэрэлывки. Вони, певне, знають, шо лётчик тут упав, то можут за ным прыйихаты. И тоди будэ скрутно усим. А так – видповидаты мэни та, може, ликарю.

- И мэни, - сказал отец Николай, - бо я йду з вамы.

- Ни, - воспротивился Панас, - мы якось выкрутымося, якщо нимци таки зъявяться по ёго душу. Скажемо, втик (бежал). А якщо вас  спиймають, то будэ горэ, бо православных вони ненавидять. Так шо йдить соби, батюшко, мы вже сами.

- Ни, - снова сказал отец Николай, - я пиду з вамы. Бо мэни трэба (мне нужно). 

- То як хочетэ, - Панас посмотрел на священника долгим взглядом и снова обратился к толпе:

- А вы такы розходьтэся, будь ласка (пожалуйста), -  попросил он после паузы, - лётчику вы вжэ не допоможэтэ, а соби можэтэ зробыты шкоду (можете навредить). А вы, хлопци, парашют  повэрнить на дерево, -  обратился он к стоявшим  сбоку ребятам, - бо як наидуть нимци, то спытають, дэ лётчик и дэ парашют. И якшо знайдуть  парашют у кого з нас, то прысикаються (привяжутся) та ще й розстриляють, як пособника. А так – высыть соби на дереви, и ни з кого пытаты (спрашивать).  

Толпа женщин нехотя стала расходиться, и вскоре на выгоне не осталось никого. Последней ушла мать  Сергея Опанасенко, которая перед этим несчётно раз перекрестила   Ивана мелкими крестиками, как бы тайком, и долго оглядывалась на уходивших в больницу людей – доктора Василия Ивановича, «полковника Наливайко»,  Ивана, батюшку Николая и двух медсестричек,  замыквших процессию. Губы её при этом что-то шептали – она, скорее всего, молилась, просила милости к сыну,  ко всем живым и мёртвым в лихую годину невиданного испытания, какого ещё не было на земле.

В больнице, стерильной, несмотря на невзгоды, врач  ещё раз обработал повреждения, прихватил края раны на скуле тремя скобами и поверх наклеил марлевую накладку. Иван, вдыхая неистребимый больничный запах, вспомнил довоенное детство и мамку, пришедшую его проведать, когда он лежал в районной больнице с аппендицитом.
Ему подробно рассказали, куда идти, чтобы дойти до речки Кальмиус,  по которой пролегал фронт.

- А там вже як повэзэ, - говорил Панас Кондратович. – Ничого, ричка – горобцю (воробью) по колино, форсируешь, - щегольнул он военным словом. -  Я б тэбэ пидвиз на коняци, - сказал, он, прощаясь, - та не можна. Бо якщо налетять нимци, чи застукають на шляху, одна людына зможе дэсь сховатыся, а  бидарку куды ты динэш (так в тех краях называют одноосную бричку)? Так шо, хлопче, бэри ноги у руки и бижы.  Парашют твий мы сбэрэжэмо, може, ще й  зайдэш колы.

- С Богом, - сказал, крестя Ивана, отец Николай, - оцэ тоби (это тебе).

С этими словами он вытащил из кармана рясы маленький деревянный крестик на черном шнурке и надел   Ивану на шею.  Он не сопротивлялся, потому что  безропотно принять этот символ жизни заставила его некая неизвестная сила. Не было в голове у Ивана в ту минуту никаких высоких мыслей о Боге, не было попыток что-то оценить, да и не мог он по молодости лет это оценивать.   Он лишь безропотно склонил голову и позволил батюшке надеть на себя крест. 

- Мы тут собрали тебе на дорогу харчи, звиняй за биднисть, - сказал «полковник Наливайко», беря из рук санитарки небольшой свёрток. – На пару дней хватит, а там, даст Бог, доберёшься до своих. 

- Ну, с Богом, - отец Николай истово перекрестил Ивана, и он пошёл туда, откуда доносился тяжелый гул, - там, за холмами и долами жило кровожадное чудовище войны. Отойдя, он оглянулся и на всю жизнь запомнил эту картину: на крыльце одноэтажного красного здания стояли и смотрели ему вслед  пять человек, ставших за прожитые вместе два часа роднее некуда: «ликар» Василий Иванович, сельский «ватажок» (типа предводитель) Панас Кондратович, «батько» Микола и две медсестры, чьи имена он так и не узнал…
Примчавшийся к вечеру на грузовом «опеле» взвод немцев порыскал по деревне, стащил  на землю парашют (сельчане так и оставили его на дереве, опасаясь именно прибытия немцев – те, найдя парашют у кого-нибудь,  могли и расстрелять), устроил допрос с пристрастием Панасу Ризноокому и Кольке Резаному, но уяснил лишь факт приземления русского лётчика на выгон. Куда  лётчик делся, сельчане не знали, потому что все до единого «сховалыся», зная, что «вы, герр гауптман,   обовьязково спросите, а нам своя сорочка ближе к телу, так что звиняйте, шо не допомоглы» (помогли). Немцы обыскали все до единой хаты, наслушались плача и криков детей и собрались перед «сельсоветом» с нулевым результатом.

«Гауптман», который на самом деле был лейтенантом, прислушался к недалёкой канонаде, и Новосёловке опять повезло:  немец дал приказ сворачивать следствие и отправляться в расположение – то ли молоденький лейтенант праздновал труса, то ли ещё что - скажем, был верующим и не хотел проливать кровь невинных. Факт остаётся фактом: немцы погрузились в кузов и запылили по дороге вон из села.   
                         Штрассер. Город юности Липецк
Аэродром Роств-Северный  слыл хорошим аэродромом, способным принимать любые типы самолётов, но была у него одна отвратительная особенность: он был косым. То есть, один его край был ниже другого, а какая-то мудрая голова аэродромного строителя проложила взлётно-посадочную полосу не вдоль, а поперёк этой кривизны. И теперь при взлёте-посадке, а особенно при посадке, наши «Мессершмитты» тянуло с полосы к низкому краю, и удержать  их стоило многих усилий. Вокруг аэродрома та же мудрая голова насыпала бруствер высотой около двух метров, так что лётчики, особенно молодые, имели реальную возможность воткнуться в него носом истребителя, что обозначало выход из строя и самолёта, и лётчика, если он  не затянул перед посадкой ремни.  
Аэродром строили до войны русские инженеры, и я первое время удивлялся тому,  как в аэродромном строительстве такое стало возможным. Но, провоевав на восточном фронте полтора года, удивляться перестал не только этому факту, но и чему бы то ни было вообще: у русских встречались такие метаморфозы жизни, которые в Германии были невозможны. Кое-что из  этой области я почерпнул, учась в Липецкой лётной школе, но окончательно сформировал подход к русскому характеру во время войны. 

Об этом, впрочем, впереди, а пока о том, как мы оказались на аэродроме  Ростов-Северный. Который запомнился именно тем, что стократ увеличил наши небоевые потери техники и лётного состава – первое время из-за кривой ВПП наши бились при взлёте-посадке едва ли ежедневно.  Я  даже подумал, что кривой аэродром  русские сотворили именно на случай захвата его потенциальным врагом. Исходя при этом из простого соображения:  русские как-нибудь справятся, а враг обязательно свернёт себе шею. Словом, точно по присказке «что русскому хорошо, то немцу смерть». 
Но делать было нечего, по мере отступления от Сталинграда этот урод стал нашей очередной базой. 
Хочется сказать пару слов о том, что произошло в сталинградском небе с нашей истребительной авиацией, как это  видится мне и моим товарищам, непосредственным участникам великого воздушного противостояния. 
Говоря образно,  в Сталинграде у нас появился новый и очень серьёзный враг в лице новейших советских истребителей: завершилась эпоха дератизации, и основной истребитель Советов И-16 был заменён  машинами Лавочкина, Яковлева и лэндлизовскими «Аэрокобрами», «Харрикейнами» и «Мустангами». 

Почему «дератизация»? Потому что ещё с испанских времён на лётном жаргоне  И-16 назывался крысой - «рата», по-немецки.  Издевательское прозвище, однако, совсем не умаляло достоинств этой кургузой советской машины.

В первые месяцы войны  мне довелось полетать на трофейном И-16. С разрешения командира эскадрильи, конечно, который справедливо считал, что лётный состав, хоть и стократ превосходящий «сталинских соколов» в мастерстве, должен знать и особенности вражеской техники, её сильные и слабые стороны, что позволит с ещё большим эффектом бить русских в воздушных боях.  
Скажу откровенно: такой манёвренности, как у И-16, я не встречал ни у одного самолёта-истребителя Германии. А полетать в ходе учёбы и войны мне пришлось на всём, что летало и хоть немного походило на истребитель. Начиная с планеров «Цёглинг-38» и  «Грунау-бэби», бипланов «Хейнкель-51» и «Фокке-Вульф-44», всех модификациях «Мессершмитта» и даже советских И-5 и И-2бис. И, конечно, на И-16. 
Откуда взялись в моём списке советские машины? Всё просто: в 1932 году я обучался лётному мастерству в авиационной школе советского города Липецка, в которой русские инструкторы готовили немецких пилотов, своих будущих врагов. Я не разбираюсь в политике, знаю только, что Советский Союз таким  способом оказывал помощь Германии в возрождении её военно-воздушных сил, которые очень скоро начнут называться Люфтваффе Геринга.
Об учёбе в липецкой школе пилотов нужно бы рассказать подробнее, потому что в ней мы бок о бок жили со своими будущими врагами. И жили, надо сказать, дружно: вместе летали, вместе отдыхали и пили водку, ухаживали за одними и теми же девушками, то есть, делали всё, что делают в возрасте 18 лет парни всего мира. И не было в то время между нами никакой вражды, лишь небольшое соперничество: кто первый, русский или немец, освоит самолёт, кто первый вылетит самостоятельно, кто покажет лучшие результаты в стрельбе по конусу…
Из русских я запомнил двух курсантов, Сагайдачного и Горохова – они и летали лучше всех, и лучше других крутили «солнце» на перекладине, и относились к нам лучше других. Не хочу сказать, что между нами и русскими были какие-то трения, но шероховатости иногда всё же возникали, как в любом мужском коллективе. Вот в таких ситуациях Сагайдачный и Горохов безоговорочно вступались за нас. И не потому, что мы не могли сами постоять за себя, а, как я понял, по негласному кодексу русских: гостей не бьют. И потом, мы  были всё-таки в меньшинстве, а обижать слабого у русских не принято. 

У  них была забава, которая называлась «танцами»: по выходным дням на танцплощадке в городском саду играл духовой оркестр, под который парни и девушки выписывали на досках пола замысловатые фигуры вальса, танго и ещё каких-то танцев, названия которых я не запомнил. А вокруг танцплощадки постоянно проходили сражения местных с «лётчиками» - курсантами нашей авиашколы.  
Так вот, в ходе этих выяснений, кто сильнее, нас, немцев, по какому-то негласному соглашению, не били никогда. Был единственный случай, в самом начале учёбы, когда разгорячённая толпа  гражданских парней налетела на нашу группку – мы, пять человек в форме курсантов, стояли чуть в стороне, ошарашенные заварухой, которая началась буквально на пустом месте. 
Нам, конечно, досталось бы – что такое пятеро против двадцати? Мы бы и пикнуть не успели в их толпе. Но вдруг откуда-то выскочили Сагайдачный с Гороховым – они везде, в том числе в драке, всегда прикрывали друг друга.

- Отставить! – закричал Сагайдачный, вскинув вверх руки, - это немцы! Они не при делах! 
- Ааа, немцы, - протянула разочаровано толпа, - ну, тогда ты лови, - предводитель драчунов замахнулся на Сагайдачного, и началось. 

Мы, понятно, не остались в стороне, и в милицию нас забрали вместе.

А я дней десять ходил с гематомой на левом глазу, которая у русских называлась фонарём. Из-за него меня не допустили к полётам – наш комэск мотивировал это тем, что с одним глазом летать опасно, обзор плохой. 

Зато нас зауважали русские курсанты. За то, что, как сказал Сагайдачный, немцы, оказывается, как и русские, «своих не бросают». 

Так что  жили мы в Липецке,  можно сказать, как дома, и никто никакого зла нам не делал. 

Закончилось это в 1933 году, когда к власти в фатерлянде пришел наш фюрер Адольф Гитлер. 
В школе мы прозанимались  два года, а в  тридцать третьем нам неожиданно приказали в срочном порядке возвращаться на родину, где, как было сказано в приказе, «открылись  собственные лётные школы, которые набирают курсантов для овладения современной авиатехникой ». 
И командование авиашколы, и курсанты, недавние наши товарищи, при прощании прятали глаза, и меня посетило некое предчувствие, о котором я не сказал тогда никому, таким нехорошим оно было. 
А 22 июня сорок первого предчувствие сбылось, и появилась твёрдая уверенность в том, что на фронте мы обязательно столкнёмся с нашими русскими сокурсниками, и бескровное соревнование обернётся битвой за жизнь. И мы, наконец, навсегда разрешим старинный спор, кто лучший истребитель, немцы или русские.  
…Так вот, И-16.
После Варфоломеевской ночи 22 июня на разгромленных приграничных аэродромах русских осталось несметное количество искорёженной техники, в том числе и истребителей И-16. Сердце, конечно, понимало, что это вражеские самолёты, но было больно видеть их изувеченные останки, которые наши аэродромные службы нещадно сметали на обочину аэродрома бульдозерами, тракторами и самолётными тягачами. 

Заметив среди покорёженного железа пару относительно целых И-16, я попросил командира моего  штаффеля гауптмана Краффчика разрешить подняться на одном из них в воздух.

- В Липецке я на нём летал, хочу, так сказать, обновить ощущения, с высоты сегодняшнего опыта понять, как его легче бить.
- Слетайте, -  согласился он, - посмотрите, что это за зверь. Хоть он, конечно, летать уже никогда не будет.
- Ну, почему, - возразил я, - для разведки – в самый раз. 

- Думаете? – он посмотрел на меня вопросительно, - возможно, вы правы. Словом, летите. 
И я полетел. 

Мне  пока не приходилось драться с И-16, но от коллег я слышал о нём много чего - как хорошего, так и плохого. И вот, осторожно набрав две тысячи метров, я разогнал его на прямой, затем заложил левый вираж, чуть перетянул ручку управления и рухнул в штопор. И еле сумел из штопора выйти: самолёт проявил неожиданное упрямство и ни в какую не хотел возвращаться в горизонтальный полёт. Спасибо, позволила высота, я буквально вытащил И-16 из спирали, на дне которой меня поджидала смерть. 

- Действительно, «рата», – сказал я вслух. - Убить хочешь? Понимаю, враг есть враг. Но ничего у тебя не выйдет.

И перевёл его на вертикаль, ожидая, когда он выдохнется и встанет на хвост. Произошло это не так скоро, как я ожидал, но, понятно, произошло: он начал сдавать и наконец  застыл в вертикальном положении, кувыркнулся через голову и вошёл в обратное пике. Я выхватил его у земли и послал на горку, где закрутил полупетлю и, отдав ручку до отказа от себя, заставил пикировать почти вертикально – хотел посмотреть, какую скорость он наберёт при пикировании с мотором. 
Скорость была так себе, каких-то пятьсот километров, не сравнить с «Мессершмиттом», который в таком режиме набирал  семьсот пятьдесят. 
После этих двух эволюций мне стало ясно, что И-16 на вертикалях с мессером тягаться не может, оставалось проверить его на виражах. Я вошел в правый вираж, и тут случилось маленькое чудо: эта кургузая и толстая  бочка развернулась почти на месте. Я вытаращил глаза на компас – всё было правильно, мы совершили поворот на сто восемьдесят градусов за считанные секунды, было такое впечатление – в два-три раза быстрее, чем «Мессершмитт»*.

Покрутив для порядка другие фигуры, я понял, что самолёт мне нравится чрезвычайно. Конечно, ни в какое сравнение с любимым мною «Мессершмиттом» он не шёл, полностью проигрывая  ему на вертикалях, но в маневренных боях на горизонталях он давал сто очков нашему самолёту – время  и радиусы всех фигур высшего пилотажа у И-16 были значительно меньше, чем у «мессера». Я вспомнил все самолёты, на    которых    уже   пришлось    полетать, и    подумал, что,   выстави   СССР этот самолётик на какие-нибудь международные соревнования по высшему пилотажу, и он соберёт все призы, потому что равных ему в этом деле не было. По крайней мере, я такого самолёта не знал.
У товарищей, встречавших меня на земле, были похоронные лица – я  даже подумал, что кто-то погиб. Оказалось, их впечатлил мой полёт и класс пилотирования, который мы показали. 
- Зря я вам это разрешил, – сказал  гауптман  Краффчик, -   они   теперь  бояться будут - он кивнул на толпу лётчиков нашей эскадрильи. 

- Никак нет, господин гауптман, - ответил я почти официально, - зверь, конечно,  интересный  и  увёртливый    на   горизонталях. Но вертикали
остаются за нами. - И подумав, добавил: - Да и горизонтали частично тоже, поскольку скорость у него при пикировании – жалкие пятьсот километров. А  нашим не бояться его надо, а тоже полетать на «рате». Чтобы стало окончательно ясно, как его бить. 

- Курите, - протягивая мне шикарный портсигар,  сказал Краффчик. 

Мы закурили, и гауптман, поглядывая на «рату», задумчиво спросил:

- Считаете, он может пригодиться в разведке? 

- Думаю, да, господин гауптман, - ответил я, - нарисуем кресты сверху на крыльях, чтобы свои не сбили.  А русским зенитчикам их видно не будет, так что вперёд, за передний край. Я могу слетать первым, - закончил я, затягиваясь ароматным дымом сигареты.  
- Это, пожалуй, лишнее – зачем придумывать себе задания. Прикажут – будем исполнять, а напрашиваться не стоит, - пояснил Краффчик свою позицию. -  Да и не задержимся мы здесь надолго,  наши танки уже под Смоленском. Так что скоро перебазируемся. 
Он оказался прав, через три дня поступил приказ перелететь на новый аэродром, так что стало не до трофейных самолётов. Мы полностью господствовали в воздухе (как, впрочем, и на земле), схваток с И-16 было крайне мало, но когда они всё же случались,  затягивали «рату» на             

вертикаль и делали с ними, что хотели. 
Удивление вызывало то, что, несмотря на огромные потери, И-16 появлялись снова и снова, как Феникс из пепла, и дрались с упорством обречённых.

Я не знаю ни одного случая, когда немецкий лётчик осознанно шёл бы на таран вражеского самолёта, у русских же таких примеров было полно: лично я видел три случая, когда их истребители, израсходовав, по всей видимости, боезапас, таранили наши самолёты – и бомбардировщики, и истребители. Или рубили им хвосты пропеллерами.
Шансов спастись у них почти не было, но, похоже, русских это волновало меньше всего: лишь один из трёх случаев, свидетелем которых я стал, окончился для пилота благополучно, он выбросился с парашютом. Остальные    двое,   скорее   всего, погибли.   Я   тогда   подумал, что, дай --------------------------

*Ошибки не было: И-16 делал полный оборот за 8 секунд, а «Мессершмитт» - за 24 секунды. Чем и пользовались советские лётчики в боях на горизонталях.    

товарищам современные самолёты, наподобие моего «М ессершмитта», да научи их современной тактике ведения группового воздушного боя, и совладать с ними будет очень непросто. И накаркал: в Сталинграде  произошла та самая дератизация, то есть, почти пропали И-15, И-153 и И-16, и появились в достаточном количестве новые самолёты ЛаГГ-5 (так немцы назвали истребитель Лавочкина Ла-5 из-за его сходство с ЛаГГ-3), Як-1, а также уже знакомые нам МиГ-3 и ЛаГГ-3. И мы впервые за вторую мировую войну почувствовали, что такое битва с равным противником – русские учились быстро. Так что наши «абшюсс» и «хорридо», обозначавшие победу в воздушном бою, стали звучать по радио куда реже. И всё чаще, к сожалению, стали мы устраивать поминальные вечера по не вернувшимся с заданий коллегам.

…Не успел окончиться Сталинград, не успели мы обосноваться на аэродроме Ростов-Северный, как приспела новая битва: наступавшие русские вознамерились преодолеть  «Голову гота» и  выгнать нас с Таманского полуострова. И не знали мы пока, что нам предстоит жестокая битва за небо, едва ли не более кровавая, чем в Сталинграде. 
Среди лётного состава всё еще гуляло некоторое пренебрежение и недооценка русских лётчиков, ещё не увяли лавры первых месяцев войны. Особенно это было характерно для молодого пополнения, массово прибывшего в нашу эскадру. Все они рвались в бой, горя желанием открыть боевой счёт и догнать и перегнать по числу побед ветеранов. А ветераны – Эрих Хартман, Гюнтер Ралль, Герхард Баркхорн, Отто Китель, Гельмут Липферт и другие загадочно помалкивали, не желая расхолаживать молодёжь, поскольку когда-то сами были такими. 
Лишь иногда в разговорах прорывалось их отношение к русским коллегам, как к очень опасным соперникам, не чета тем, которые уже никогда не поднимутся в небо, потому что нашими стараниями  лежат в земле на всём протяжении от западной границы СССР до Сталинграда.     Время лёгких побед кончилось, говорили недомолвки ветеранов, враг вырос из детских штанов, и предстоит очень серьёзная битва во славу немецкого оружия.

Не знаю, понимали ли эти недоговорки молодые. Скорее всего, нет, потому что верили в собственное бессмертие, а железные кресты старших товарищей снились им по ночам и взывали к подвигам. И ветераны, пользуясь этим настроем, гоняли молодых до ста потов, обучая их, пока стояло затишье, лётному мастерству и методам ведения боя – уровень подготовки в лётных школах снизился очень сильно, и на фронт приходили неучи. Если в наше время нормой налёта курсанта в авиашколе считалось  семьдесят-восемьдесят часов, то у выпускников 1943 года эта норма снизилась до ничтожных десяти-пятнадцати – чему можно научиться за это время?

Поэтому и гоняли мы их до изнеможения, руководствуясь формулой какого-то неизвестного полководца «тяжело в учении – легко в бою». 
А вскоре началось. 

Канонада на востоке выгнала нас из кроватей в начале шестого утра. Она была такой плотности, что стало понятно: началось что-то грандиозное. Опасения наши подтвердились: едва затихли советские пушки, как над аэродромом появились русская «чёрная смерть», штурмовики «Ил-2», и устроили нам ад не земле. 

Я впервые попал под такую бомбёжку, и первый раз почувствовал, как ходуном ходит под ногами земля. Впрочем, какое «под ногами»?! Я как воткнулся носом в дно окопа, так и  лежал, прижавшись к  земле животом, и пляска святого Витта подбрасывала  моё тело вверх в такт разрывов. А единственная мысль,   помимо «Господи, спаси», была мысль о том, каким образом  наши штабы прозевали начало наступления русских, ведь предупреди они нас, и мы бы встретили штурмовиков на подлёте и не допустили бы того варварства и унижения, которые они нам устроили. 
Ад продолжался полчаса – я, перед тем, как броситься в окоп, мельком взглянул на часы. Через полчаса русские улетели, мы выбрались из-под земли, и сразу же захотелось обратно. Потому что наверху  нас ожидал привет из июня сорок первого года с той  лишь разницей, что теперь вместо груды искорёженных И-16 на аэродроме топорщилась груда наших «Мессершмиттов» - природа не терпит дисбаланса. 
- А на чём же мы полетим? – раздался рядом чей-то голос. Я оглянулся и увидел обер-фенриха Шульца, с которым ещё вчера отрабатывал высший пилотаж – его самолёт догорал на краю аэродрома.

- Хороший вопрос, - сказал я ему, - были бы лётчики, машины найдутся. 

Но проблемы были и с лётчиками: одна бомба попала в щель, в которой спасались от бомбёжки четыре пилота, и что там от них осталось, представить было страшно. 

Вскоре наземная станция сообщила о том, что линию фронта пересекает девятка бомбардировщиков «Пе-2» в сопровождении  восьми «Аэрокобр» - скорее всего, это был Покрышкин или кто-то из его полка – мы уже знали это имя. Охоты встречаться с этим товарищем не было ни у кого, поэтому полетел я, как проштрафившийся: несколько дней назад я ошибочно обстрелял наш «фокке-вульф», приняв его в тумане за советский «ЛаГГ-5».   

На аэродроме нашлось шесть относительно целых самолётов, мы и вылетели шестёркой и встретили русскую армаду уже над нашей территорией – они встали в круг и приготовились бомбить аэродром в Анапе. «Кобры» крутились тут же – пара – непосредственно у бомбардировщиков, четвёрка – выше на пятьсот метров и ещё пара – в пятистах метрах над ними. То есть, этим классическим построением они перекрывали подходы к бомбардировщикам, а, учитывая, что это был сам Покрышкин – его  «кобру» с бортовым номером 100 я  приметил сразу, -  лёгкой жизни не предвиделось. Но я решил атаковать – ничего другого не оставалось.
- Я «шесть-один» - сказал я по рации, - атакуем. Аксель, связать боем четвёрку, остальные – за мной.

Закрыв створки радиатора и двинув дроссель вперёд, я отдал ручку от себя и понёсся вниз с таким расчётом, чтобы поднырнуть под бомбардировщики и на выходе из пике оказаться снизу на линии огня – этот приём проходил у меня неоднократно. Но на этот раз всё пошло не так, как я ожидал: откуда-то снизу выскочила пара «кобр», и мой ведомый Шульц не своим голосом закричал:

- Меня сбили, командир! Падаю, самолёт не слушается рулей!

Он и не мог слушаться: мельком оглянувшись, я увидел, что у ведомого «Мессершмитта» нет хвоста, и он камнем  летит вниз. В то же мгновенье  мой самолёт подбросило вверх сильнейшим ударом, а ручку управления буквально вырвало из рук. А справа на огромной скорости пронеслась «Кобра» с бортовым номером 100 – в глазах рябило от обилия звёздочек на её фюзеляже – символов сбитых самолётов. «Покрышкин!», - пронеслось в голове, и  я, на уровне инстинктов решив, что надо бежать,  ухватил ручку, качнул её сбоку – набок, понял, что «мессер» пока слушается рулей, свалился на левое крыло и пикированием  ушел назад. На выходе из пике я посмотрел на поле боя – в воздухе болталось два парашюта, судя по цвету – наши. «Один – Шульц. А кто второй?» – просвистело у меня в голове, и я крикнул в микрофон: 
- Я «шесть-один», всем «велосипедистам»* над Анапой. Я – на одиннадцать ноль-ноль.** Собраться в кулак! 
Какой там кулак, господа. Ко мне, оставляя за собой конверсионные следы, нёсся единственный «Мессершмитт», который пристроился  в хвост и лишь потом отозвался:
- Я – «шесть-четыре». Остальные сбиты.

 «Вот так штука, - подумал я, - чтобы за пару минут боя русские сбили четверых? Этого не может быть».

Однако же было, и сколько я ни вызывал своих лётчиков по рации, ответа так и не пришло. 
- «Шесть-четыре», - вызвал я уцелевшего пилота – это был обер-лейтенант Гешке, - посмотрите, что у меня с самолётом. Есть дыры?

- Так точно, господин обер-лейтенант, - ответил Гешке через минуту, осмотрев мой «Мессершмитт» с обеих сторон, - слева-сзади в фюзеляже - дыра размером с кулак, явно от снаряда или осколка. И в киле несколько пулевых пробоин. Есть трудности с управлением? 
- Пока нет, - ответил я,  снова покачав крыльями, - но вскоре могут появиться. Так что снижаемся,  авось на фоне земли не заметят, и летим осторожно, буквально крадёмся. Боя  мой самолёт не выдержит. 
--------------------------------------

*«Велосипедисты» - жаргонное обозначение истребителей, принятое в Люфтваффе. Бомбардировщиков они  называли «комодами».
**Для обозначения местоположения летчики использовали условный циферблат часов. 
      Нам  повезло, мы, вопреки всему, долетели и, приземлившись, доложили командиру эскадры оберст-лейтенанту*** Храбаку о результатах вылета – я не знал, куда девать от стыда глаза: получалось так, что мы не только не выполнили задания по прикрытию аэродрома, так ещё и потеряли четверых лётчиков. 
- Обер-лейтенант, вас ведь знакомили с приказом фельдмаршала Геринга не вступать в бой с русскими истребителями по прилагаемому списку? – было первое, о чём спросил меня   Храбак.

 - Так  точно,  знакомили, - я  вытянулся  перед  командиром,  как  на параде. 
- Если мне не изменяет память, а она, надо сказать, мне не изменяет никогда, - оберст-лейтенант, похоже, от ярости надо мной издевался, - первым номером в этом списке значится как раз  майор Покрышкин, не правда ли?  
       - Так точно, господин оберст-лейтенант, - ответил я, - это действите-

льно так. Есть там и другие имена, и насколько я знаю, все они собрались на нашем участке фронта. Так нам что, теперь сидеть на земле?
– я тоже начал злиться. – И каким способом я могу понять в бою, что мы схлестнулись именно с Покрышкиным? Или, скажем, с Кожедубом или Евстигнеевым? Нет такого способа, господин оберст-лейтенант, - сказал я после затянувшейся паузы, - летать надо осмотрительнее, у русских действительно выросли клыки. Да и самолёты у них  почти ровня нашим. Я ахнуть не успел, а он уже оторвался и ушёл. 
 Храбак, качаясь с носка на пятку, постоял ещё немного, посмотрел на мой изувеченный киль и спросил:

- Это всё? Или ещё есть повреждения? Летать сможете?

- Летать смогу, господин оберст-лейтенант, - ответил я, понимая, что гроза миновала, но расслабиться не получалось: передо мной, как живые,
стояли погибшие друзья, стоянки  их самолётов, пустуя, служили живым
упрёком: как ни крути, а я нёс ответственность за их смерть.

     - Сейчас с механиком посм отрим руль высоты, и готов.                           
- А что с рулём? – спросил  Храбак и пошёл к хвосту моего «Мессершмитта», в котором уже ковырялись механики. – Говорите «пустяк» - осведомился он, глядя на меня с насмешкой. – У вас тяга почти перерублена,  висит на паутине. Подержите руль высоты, - сказал он механику, - только крепче держите. 
После чего забрался в машину и с силой потянул ручку на себя. Ручка сопротивлялась, майор надавил сильнее, раздался какой-то хруст-удар, и ручка свободно встала в  заднее положение. 

- Оборвалась тяга, - донёсся от хвоста голос моего механика, - сейчас будем менять. Нужен час. 

     - А вы говорите, «готов к вылету», - с непонятным выражением сказал ------------------------------------------------- 

***Соответствует нашему подполковнику. Не путать с обер-лейтенантом (старший лейтенант). 
командир, - прогулка  кончилась, началась война. Так что маршал Геринг  прав: будьте готовы и лишний раз не рискуйте. Вы всё-таки золотой фонд Люфтваффе.  
- Яволь, герр оберст-лейтенант, - я вяло козырнул и вспомнил, что у меня вертелось в голове,  и что я до поры забыл из-за случившегося.         

 - Раз уж такой выходит карточный расклад, нельзя ли, господин оберст-лейтенант, договориться с наземными службами, чтобы они нас предупреждали  о появлении в воздухе русских экспертов? (Экспертами немцы называли мастеров воздушного боя, имевших на счету от пяти и выше сбитых. Мы их называли асами).  Все они, наверное, имеют устоявшиеся позывные, вот пусть  земля их и засекает. К примеру,  позывной Покрышкина – «сотка», по номеру его «кобры».

- Раньше был «Сашка», - сказал Храбак, расстёгивая ворот кителя,- это уменьшительное от «Александр», – пояснил он, помолчав, и тут же подвёл итог разговору:

 - Насчёт отслеживания позывных…Мне кажется, это здравая мысль. По крайней мере, несколько жизней такое предупреждение спасёт. 
Так началась для нас битва за «Голубую линию» и за господство в воздухе, которое мы держали с самого начала войны.

…Я не сказал Храбаку, что, знакомясь со списком Геринга, встретил в нём два знакомых имени – Сагайдачного и Горохова. Это были мои соученики по Липецкой школе военных лётчиков. 

Существовал, конечно, шанс, что это их однофамильцы, но интуиция говорила мне, что это они, мои липецкие приятели, с которыми было прожито два замечательных года. А вскоре я увидел их фотографии в альбоме советских экспертов, воюющих на нашем фронте, и сомнения отпали навсегда: это были они, друзья моей юности. 

Молодость имеет привычку идеализировать жизнь, и отсветы этих идеалов сохраняются порой навсегда. Вот и  я, увидев  фото моих русских друзей, на секунду затуманился. Но только на секунду, потому что чуял: 
встреть я их в небе, и колебаний – сбивать – не сбивать – не будет. Потому что они враги, а вместе выпитая водка – не повод для сантиментов. 
Жаль, конечно, что мы стали врагами, но это диалектика жизни, и  не в моих силах что-то изменить. Но в глубине души, на самом её донце, жила явная неохота встречаться в бою с бывшими приятелями с целью их убить.  «Может, и не встретимся», - говорил я себе, но та же интуиция, которая не подводила меня ни разу, говорила: встретитесь. Обязательно встретитесь, потому что летаете по одним маршрутам и цели у вас одни – поиск и уничтожение врага. 
Кстати, об интуиции. Её феномен учёные пока не разгадали, но то, что она у меня имеется, я знал твёрдо. Потому что  на войне убедился в этом раз и навсегда. 

Отчётливо помню первый раз, когда она проявилась. 
На фронте было относительное затишье, и вылет не обещал ничего экстраординарного.
Рядовой, в общем-то, вылет на разведку с целью уточнения конфигурации линии фронта. Но накануне вылета я чувствовал некое смятение души: слишком давно у меня всё шло   благополучно, я   выпутывался   из   таких  ситуаций, что, вспоминая их, долго не мог заснуть, хоть и уставал смертельно. Словом, испытывал какие-то душевные муки, которые, в итоге, и отвлекали меня от  воздушной обстановки  и  рассеяли   внимание.  До  того отвлекали, что в тот вылет я увидел «ЛаГГ-5» лишь тогда, когда  над моей кабиной, оставляя за собой дымный след, пронеслись снаряды. 
Русский просчитал, что я буду делать в случае его промаха, и был готов: свалив самолёт влево и уйдя в обратное пике, я увидел его рядом – он повторил мои эволюции и снова оказался на линии атаки. Но, очевидно, моё сознание после перегрузки вернулось на миг быстрее, чем у него, и это меня спасло:  набрав в пикировании приличную скорость, я ушёл на горку, а он чуть прозевал и следом за мной пойти не смог, слишком  маленьким оказался радиус выхода из пике. 
Он всё-таки открыл огонь, но дистанция была большой, и трассы прошли мимо. А я, решив, что сегодня не мой день и не надо искушать судьбу, заложил ранверсман и ушел на запад,  к аэродрому.
Летя обратно, я вспомнил своё предчувствие, но, будучи прагматиком, сказал себе, что всё это чепуха, случайное совпадение и несварение желудка. На том и успокоился, но жизнь и война, два жестоких учителя, снова преподали мне урок, после которого я поостерёгся списывать всё на совпадения и желудок.  
С вечера меня опять грызла необъяснимая тревога,  которая утром, с первым вылетом, обернулась предчувствием серьёзной опасности. 

Я остался один в небе – в самом начале «собачьей свалки» мой ведомый фейнрих Шульц получил снаряд в левую консоль, и я отослал его домой. А сам закувыркался с парой «Яков», которые, надо признать, оказались настоящими экспертами, и я уцелел лишь потому, что у них, скорее всего, окончилось горючее и боеприпасы. Один из них напоследок выпустил в мою сторону пулемётную очередь, и какая-то сумасшедшая пуля, пробив фонарь, ударила в приборную панель и вдребезги разбила компас.
Я не осознал сразу, что случилось, а, попытавшись определиться с местоположением, испытал настоящий шок: никакого понятия, где я нахожусь, у меня не было, как не было и понимания куда лететь. Потому что  часы показывали двенадцать, солнце стояло в апогее – попробуй, пойми, где запад и восток. 
Набрав высоту, я стал разглядывать местность и сверять её с картой, надеясь привязаться хоть к какому-то ориентиру на земле.  Ориентир, наконец, нашёлся, это была деревня,  обозначенная на карте под названием Малая Барабинка – и как эти русские выговаривают такие названия. Посмотрев, где находится линия фронта, я схватился за голову и вслух произнёс  любимое русское выражение «ёлки-моталки», хоть и не понимал его значения. Потому что получалось, что в ходе карусели «Яки» затащили меня в свой глубокий тыл, и, учитывая, что на панели вот-вот загорится красный глаз топливного датчика, дела мои были невероятно плохи. 
«Ёлки-моталки!» - повторил я  снова и полез вверх, чтобы, если закончится бензин, можно было хотя бы спланировать в нашу сторону. Конечно, встреть меня на высоте какой-нибудь русский истребитель или штурмовик, песенка моя будет спета, но шанс проскочить всё же был. 
Линию фронта я пересёк, но это не значило почти ничего – русские стали заходить на нашу территорию, как к себе домой, и одинокий «Мессершмитт» был  для них  лакомым куском. Поэтому, вопреки наставлениям, я снизился до бреющего и пошёл вдоль железной дороги, в сторону, как мне казалось, моего аэродрома. 
 Я почти не волновался ровно до того момента,  пока железнодорожная ветка не повернула резко направо, и я, поняв, что опять заблудился, снова набрал высоту для привязки к ориентирам.
Никаких ориентиров не было и в помине, лишь по грунтовой дороге далеко впереди двигалась запряжённая лошадью телега.  Решение пришло мгновенно, и я, не теряя ни секунды, полого спикировал до земли и посадил самолёт на поле слева от дороги, молясь, чтобы шасси не попало в какую-нибудь яму. 
Я рассуждал так: по дорогам в нашем тылу могут ездить либо  немецкие солдаты, либо местные жители, имеющие аусвайс. Значит, опасности для меня почти нет, потому что о партизанах мы тут ничего не слышали. 
Это действительно оказались местные, мужчина и  женщина, которые, судя по лицам,  смертельно испугались, когда им на головы свалился самолёт с крестами на крыльях, а затем из него выскочил немец и  побежал с пистолетом  в  руке им наперерез 
- Где есть немецкий аэродром? – вспомнив познания в русском языке, спросил я. – Не надо бояться, я есть друг, - добавил я и подумал, что с «другом», пожалуй, перебор.
- Туда, туда, - придя в себя от ужаса, сказал мужчина и взмахом руки показал, куда мне лететь, - там самолёты! Много, - добавил он. 
- Туда, туда, - женщина закивала головой, укутанной в какую-то материю. – Славянск-на-Кубани!
Славянск этот мне был хорошо знаком, там действительно располагалась крыло истребителей,  я не раз садился у них для дозаправки. 
- Спасибо, - сказал я по-русски и бегом побежал к «Мессершмитту» исправно выжигавшему последние капли бензина. 
Взлетев, я зачем-то сделал вираж над телегой – они всё так же стояли и смотрели мне вслед - их обращённые вверх лица белели на фоне пожухлой прошлогодней травы. И я поймал себя на мысли, что ничего враждебного к этим людям я не испытываю и испытывать никогда не буду – что-то перемудрили наши идеологи с унтермэншами…
После того случая я окончательно уверовал, что меня хранит бог – именно он дал мне в награду за какие-то заслуги невероятную интуицию, которой я впредь пренебрегать не буду.
О своём даре я предпочитал молчать, потому что пришлось бы упоминать бога, а с ним у немецкого народа после прихода к власти Гитлера отношения сделались непростыми. Не то, чтобы наши руководители отвергали его существование – нет, вслух об этом не говорилось. Но приверженность человека к вере и не приветствовалась, к примеру, в войска СС верующих не брали. 

Я никогда не ломал голову над мудрёными вопросами и не искал смысла жизни, это не для меня, моё дело – сбивать русских, не думая ни о чём. Но война, хочешь - не хочешь,  заставляла думать над всякими загадками. А факт, что в СС не брали верующих, и был для меня одной из таких загадок.  По крайней мере, на заре становления тысячелетнего рейха.   
Но с течением времени, когда стало известно, как рейх поступает со своими врагами, всеми этими унтермэншами типа славян, евреев, цыган и прочих, и, главное, кто выполняет работу по их физическому устранению – а это были СС – вопрос прояснился сам собой. Не совмещались христовы заповеди с политикой фашистской партии, и чтобы её проводить, нужно было отречься от бога со всеми его «возлюби ближнего своего, как самого себя». И эсэсовцы отреклись, надели чёрные одежды, закатали рукава и взялись проводить в жизнь политику фюрера, не боясь окропить свои мундиры кровью врагов нации. Тем более что на чёрном кровь была не видна. 
Это, впрочем, было не  моё дело,  я верил, что фюрер мудр и хорошо знает, куда  вести немецкий народ. Хайль Гитлер! 
А к русским, повторю, я враждебности почти не испытывал. Потому что ещё с Липецка сохранил некое уважение к этому  непостижимому народу. Конечно, с точки зрения европейца, они были дикарями, но у них сохранилась  первобытная вера в дружбу, любовь, взаимовыручку, в «наше дело правое, мы победим» и всё такое. Словом, те качества, которые цивилизованный европейский мир не то, чтобы отверг, но задвинул в какие-то дальние лабиринты своих душ и вспоминал о них лишь изредка. Да, мы, конечно, признавали и любовь, и дружбу, но не делали из них фетиша, не возводили сугубо личное  до уровня национальной идеологии. Потому что любовь и верность, о  которых можно было говорить вслух,  немецкий народ был обязан испытывать лишь к фюреру, ведь недаром на парадных эсэсовских кинжалах был выгравирован их девиз «meine Ehre heist Treue». Моя честь – моя верность. Честь и верность великому фюреру, какие тут могут быть сантименты. 

У русских же едва не официальной идеологией было: жениться по любви, быть верным другу, драться до первой крови и не бить лежачего. Поэтому они поверили нам и не подготовили границу к отражению нашествия, из-за чего в сорок первом мы оказались у самой Москвы. 
Те мои коллеги, которые не хлебали с русскими из одного котелка, считают, что все они унтермэнши, и грех не пользоваться их доверчивостью и простотой. Я же, помня Липецк, нашу с Сагайдачным дружбу и драки на танцах, знал, что за этими качествами  скрыто невероятное упорство, отчаянность и готовность стоять до конца. Чего, мне кажется, не учли наши стратеги, поэтому и продули мы Сталинград и катимся за запад. Дай Бог,  чтобы русские не  оказались бы через некоторое время под Берлином. 
Кстати говоря, среди наших стратегов было кому учитывать особенности русского характера и дать фюреру полезные советы: ведь не из человеколюбия фельдмаршал Геринг отдал приказ не бомбить Липецк. А оттого, что сам в  двадцатые годы бывал в этом русском городе и, надо думать, общался с товарищами достаточно тесно… 
Так что, встретив в списке Геринга-Рихтгофена имя Сагайдачного и узнав, что он, как и я, воюет над «Головой гота», я понял, что рано или поздно мы  встретимся, и встреча эта будет, к моему сожалению, дракой не на жизнь, а насмерть. Потому что при всех моих былых симпатиях к русским и юношеской памяти, мы с Сагайдачным враги, и этим сказано всё. 
Но, несмотря на понимание этого факта, на душе у меня было паскудно – не хотелось приносить горе в его семью, о которой он мне когда-то рассказывал. Но не хотелось приносить горе и в мою семью,  ведь она тоже надеется, что я вернусь. 
Этот, казалось бы, простой и конкретный выбор загнал меня в тупик – знать, сделали мне русские в Липецке некую прививку, оказавшуюся долговременной. Если не вечной.
…Описав круг над русскими  с телегой, я лёг на указанный ими курс и пошёл  дальше на малой высоте, не опасаясь сюрпризов с земли, – только сверху меня мог углядеть русский охотник. Которому я не смогу противостоять – ни бензина, ни боеприпасов у меня не было. 
Сюрприз пришёл с земли: кто-то всадил в живот «Мессершмитта» длинную очередь вдоль всего фюзеляжа – я ощутил её через тряску моего бедного самолёта. Кто это был, я не узнаю никогда,  скорее всего,  стрелял какой-нибудь партизан, потому что линия фронта осталась далеко позади. 
Самолёт, однако, как летел, так и продолжал лететь, но я боялся тронуть рули: высоты у меня не было, спастись с парашютом не выйдет, так что летим, пока летится. А дальше посмотрим. 
Вскоре слева от меня проплыла разрушенная деревня – наши постарались на славу -, я сверился с картой и понял, что это Макинка. И стало быть, до дома мне осталось пять минут лёту.  
                 На войне как на войне. Сбили Сагайдачного
Всё пошло наперекосяк с самого утра. 

Полк перелетел на новый аэродром, ближе к фронту, личный состав сменил местожительство и пока не привык к новому жилью. Вследствие чего полусонный Сагайдачный, вставая с постели, как было до этого, на правую сторону, со всего маху  врезался  лбом в стену избы. И услышал за спиной хихиканье – его ведомый Пашка Лобач, от души резвился, глядя на командира. Сагайдачный открыл, наконец, глаза, грозно посмотрел на Пашку и тоже рассмеялся: Пашкина курносая физиономия сияла таким  беззлобным восторгом, что злиться   на   него было невозможно. 
- Полить, командир? – спросил Пашка, хватая ковшик с водой.

- Ну, полей, - кивнул Сагайдачный, - пошли.

Они от души умылись под прибитым к яблоне рукомойником, повертели руками, изображая утреннюю зарядку, и пошли в столовую, расположившуюся в кривобокой избе, которая, судя по корявой надписи над крыльцом, служила столовой  ещё до войны.

- Написал характеристику на Мурашко? – встретил его вопросом  подполковник Деев, - из дивизии звонили, что-то у них по его поводу намечается. 

- Да не знаю я, что писать! – в сердцах ответил Сагайдачный, - пусть замполит напишет, а я подпишу. Из меня какой писатель. Да и неохота, честно говоря,  Мурашку под статью подводить, может, он и вправду сбрендил от нашей жизни. 
- Ты, мил друг, не артачься, - резко сказал Деев, - тебе неохота, а замполиту, значит, охота. Нечестно получается: стрелял в него ты, а отдувайся замполит. Там не поймут, - он ткнул пальцем в небо. – Чтобы к вечеру характеристика была готова.

- Слушаюсь, - понуро ответил Сагайдачный, - выдастся минута – напишу. 

Но ни к вечеру, ни к утру следующего дня он так ничего и не написал, и свободная минута  выдалась у него очень нескоро: во втором вылете Сагайдачного ссадил с небес на землю по всем правилам  свободной охоты какой-то «Мессершмитт» с тевтонским мечом на фюзеляже.  
 …В то утро, пользуясь затишьем,   майор решил потренировать своего ведомого Пашу Лобача, покрутить с ним воздушную карусель, на практике показать некоторые уловки, которые и сам постигал когда-то под руководством своего ведущего Серёги Архипцева. Серёга, несмотря на своё высочайшее мастерство, полтора года лежит в сырой земле где-то под Харьковом - упокоил его немецкий зенитный снаряд, тот самый непрогнозируемый один шанс из ста, который ежеминутно поджидает человека на войне. 
…Они с Пашей крутили небесную карусель, Паша, включив всё своё умение, старался перехитрить  командира и зайти ему в хвост, у него ничего не получалось, он ярился и дёргал бедолагу  «Лавочкина» из стороны в сторону, заставляя машину выделывать пилообразные выкрутасы. Сагайдачный, наблюдая за истерикой ведомого, посмеивался про себя, но в целом процесс ему нравился: молодой,  недавно из училища парень, проявлял отменное упорство и настырность, так необходимые воздушному бойцу. «Будет толк, - подумал Сагайдачный, пару раз заложив крутейшие, на грани срыва в штопор, виражи и удостоверившись, что ведомый с виражами справился и с позиции не ушёл, продолжая клещом цепляться за своё место в тех геометрических фигурах, которые они выписывали в небе, - перегрузки хорошо держит. А опыт – дело наживное».

Додумать он не успел: раздался страшный грохот, самолёт, как будто налетев на невидимую стену, завис, его самого бросило на приборную доску, и он ощутил, как привязные ремни впились в грудь и живот.  А спереди и снизу проскочила пара «мессеров» и с огромной скоростью ушла влево с набором высоты.

«Охотники! – промелькнуло в голове, - ах, растяпа!». 

Он оглянулся назад, увидел самолёт ведомого, подумал, что напарник, слава Богу, живой, а вот у собственного «Лавочкина» хвоста нет, срубили  охотнички хвост под самый корешок. По самую репицу, как говорила бабушка, подумалось ему в истерике, и он открыл фонарь и вывалился из собравшегося рухнуть самолёта. Вернее, из того, что всего мгновенье назад было прекрасным боевым самолётом, который он так бездарно потерял.

Качаясь на стропах,  майор первым делом подумал, что они вертелись, слава Богу, над своей территорией, так что внизу свои, и в плен он не попадёт. И тут же скукожился и поджал ноги. Потому что в распахнутом над головой куполе образовалась небольшая аккуратная дырочка, затем – ещё одна, и ещё, а с земли раздались сухие щелчки выстрелов – по нему палили снизу, и это было  смертельно опасным сюрпризом. «Неужели? – подумал Сагайдачный, имея в виду, что  внизу немцы, - не может быть. Да вон Масловка, - увидев  чуть в стороне село и вспомнив карту, которую он знал наизусть, - наши стреляют! Ничего себе!». 
Пальба продолжалась вплоть до того момента, пока он не  спустился почти до земли и не увидел, что к нему бегут разномастно одетые солдаты. «Ого-го! – пронеслось в голове, - этого только и не хватало – от своей пули дуба дать! Ну, не-э-эт!».

Голова была сама по себе, а руки сами, и они в этот предсмертный миг срывали реглан, открывая иконостас на груди, где, помимо полновесных боевых орденов, была и высшая государственная отметина – Золотая Звезда Героя Советского Союза. 

- Ёлки ж моталки! – заблажил подбежавший первым грязный окопник непонятного звания, - это ж мы Героя чуть не угробили?! У, курва, - замахнулся он на кого-то из своих – «фоккер», «фоккер»! Какой тебе «фоккер», козлина!? Наш «Лавочкин», - точно определил он, -  у «фоккера» консоли прямые. Ну, всё, пошли вон, - не по уставу обратился он к своему воинству, - мы тут сами. – Извини, браток, - сказал он, поворачиваясь к Сагайдачному, - война, будь она проклята. У меня с глазами беда, вот и понадеялся на молодёжь. Ёлки ж моталки, чуть своего не угробили! - снова засокрушался он, - ну, пойдём. Да махни ты своему, пусть домой летит! – задрал он подбородок к небу, – там  всё ещё нарезал круги верный  оруженосец Сагайдачного Паша Лобач.   
 Он в очередной раз заложил вираж метрах в пятнадцати от земли, и  майор энергично замахал руками, показывая направление в сторону аэродрома, куда  Паше надо было лететь.

То ли Паша увидел сигналы, то ли окончательно удостоверился, что с  командиром всё в порядке, но он вышел  из виража и направился в сторону дома, до которого было около  десяти  минут полёта. 

- Капитан Просуленко,  командир батальона, - представился окопник и протянул руку Сагайдачному.

-  Майор Сагайдачный, комэск, - представился и Иван, пожимая  его широкую ладонь. – Надо в полк сообщить, а то они розыск начнут.

- Сейчас сообщим, - успокоил его капитан, - ты уж извини, браток, такая чепуха вышла. Учишь их, учишь, да всё без толку, - сокрушался он, и чувствовалось, что это искренне. - Злой народ стал, спасу нет. А что тут сделаешь? Натерпелись – не приведи Господь. Ну, пойдём.

Они спрыгнули в окоп, деревянный настил чавкнул и фонтан грязи окатил надраенные сапоги Сагайдачного сверху донизу.  Капитан лишь крякнул от досады и сказал:

- Мостишь его, мостишь, а от грязюки всё равно не уберечься. Обратно извини, браток, угваздали мы тебя ото всей душеньки, - сказал он, и в глазах его что-то сверкнуло. - Прошу до моей хаты. 
И он откинул плащ-палатку, прикрывавшую вход в «хату».

Это оказался просторный блиндаж под  тремя накатами толстых брёвен – их  жёлтые торцы нависали над входом, сочась приставучей сосновой смолой. Внутри имелся стол с приставленными к нему лавками, умывальник, двухъярусные нары в углу, у них – столик поменьше, а отгороженный от любопытных глаз дальний угол скрывал, судя по доносившемуся  оттуда зуммеру, телефониста с его хозяйством.

- Семёнов! – крикнул капитан и, указав на лавку у стола, кивнул Сагайдачному:

- Садись.

- Я! – встал перед капитаном, как лист перед травой, выскочивший из-за перегородки  солдатик. 

- Какой  ваш позывной? – спросил капитан у Сагайдачного, - сейчас мой Семёнов устроит тебе сеанс связи. Устроишь, Семёнов? – повернулся он к телефонисту.
- Так точно! Устрою! - с энтузиазмом ответил боец, поедая майора восторженными глазами – он впервые видел лётчика так близко.

- Позывной «Ящик», - быстро сказал Сагайдачный, которому не терпелось сообщить в полк, что с ним всё в порядке, хоть это наверняка уже сделал Паша Лобач по рации. Но его рация могла и забарахлить, так что ничего зазорного в спешке Сагайдачного не было. 

Телефонист  исчез за перегородкой,  откуда тут же донеслась профессиональная скороговорка: он вызывал какой-то «Янтарь», через который, очевидно, намеревался выйти на «Ящик».

Трубку взял сам Деев.

- Да знаю уже, - сказал он сквозь треск разрядов, - Паша твой доложил. Ты там не задерживайся, работы невпроворот, сам знаешь.

- Товарищ подполковник, Тамаре сообщите, что со мной всё хорошо, - затарахтел Сагайдачный, - она Пашин самолёт знает, и то, что он вернулся один, для неё повод для волнений. А ей нельзя, вы ж понимаете.

- Да не  переживай ты,  Иван, - голос Деева был  плохо слышен из-за разрядов, - она, небось, вперёд меня узнала, что ты живой. Сообщили, доброхоты. Что и правильно, - спохватился Деев, - не нужно ей волноваться. Вот ты и сделай так, чтобы не переживала. А то что же, сбили тебя, как салабона. Так не годится, - сказал майор, радуясь от того, что Сагайдачный живой, и всё, считай, обошлось. Самолёт, конечно, жаль, новый самолёт, ещё и запах заводской не выветрился, но на аэродроме стоят целых три резервных. Так что перерыва в работе у  тебя не будет.  Завтра пришлю У-2, там сесть можно? -  спросил напоследок Деев.

- Сесть можно, - ответил  комэск коротко, - поле вокруг. А почему завтра? Сегодня ещё не поздно. – Очень майору не хотелось, чтобы Тамара переживала.

- Замполит улетел в дивизию. Какое-то у них мероприятие, - ответил Деев и, помолчав, закончил:

- А сегодняшний день потрать на укрепление дружбы с пехотой. Но чтобы завтра - как штык. И никаких головняков, никакого похмелья. Поосторожней там,  мы пехтуру знаем. С ними только зацепись. 

И повесил трубку. 
- Доложился? – потирая руки-грабли, спросил капитан Просуленко, - Норма? Тогда, как говорится, не побрезгуйте, – он указал на столик у нар, на котором уже стояли  солдатские миски и лежала литровая фляга.  А в воздухе витал ни с чем не сравнимый запах жареной картошки. – Чем Бог послал, - пояснил капитан, снимая ватник. Ректификат потребляешь? – щегольнул он  редким словом.
- При моей работе не так, чтобы очень, - попытался обозначить позицию Сагайдачный, который действительно выпивкой не увлекался – не было школы. Не то, чтобы ни капли, но и не литрами. Словом,  ограничивался наркомовскими граммами, и то через раз. 
И теперь, глядя на капитана, на то, как он потирал руки, Сагайдачный понял, что попал в эти  клешни серьёзно. И что капитан, желая, по исконно русской привычке,  продемонстрировать широту русской души, попробует напоить его в стельку. 
А то, что капитан Просуленко был  щирый хохол, не имело значения:  какой хохол, прожив какое-то время среди русских, не нахватался бы их манер, обретённых  в результате естественного отбора – насчёт отбора в данном конкретном случае Дарвин и Энгельс были совершенно правы.   
И не начал бы   употреблять выражение «мы, русские», когда дело заходило о том, чтобы ото всей душеньки, чтобы рубаху до пупа, шашку наголо и всех в капусту.  
 Правда, утверждение это касается,   как известно, не только хохлов, но и грузин, и таджиков, и гагаузов, и, как не странно, евреев, молдаван и армян – все они, когда  пахнет генеральным мордобоем, идут на него с  кличем «мы, русские». И это, товарищи, от души. По повелению, как говорится, Бояню. 
Капитан повертел флягой, и та  призывно забулькала. Реакция Просуленко была неожиданной.

- Гм, - сказал он, - ещё утром не булькала. – Он сделал задумчивое лицо и подытожил:

- Отпили, собаки. И когда успевают? Семёнов! – без перехода рявкнул он, и когда Семёнов выскочил из своего закутка, спросил:

- Кто тут без меня тёрся, не видел?

- Никак нет, товарищ капитан! - выпучив глаза, сказал Семёнов, - я ж на телефоне!

- Когда это тебе мешало, - по-прежнему задумчиво сказал капитан, - дыхни-ка.

И когда Семёнов, не скрывая удовольствия, дыхнул, капитан, отпрянув от него, как от огня, сказал:

- А я всё гадаю, почему у меня в штабе воняет, как в нужнике, даже капитан Слива косорылится. А уж он-то человек закалённый, с ещё до войны служит. Ты чеснок  в каком количестве потребляешь? Головками?
- Так точно, товарищ капитан! – обрадовался Семёнов, - от цинги, чтобы, значить,…- он сделал правой рукой неопределённый пасс перед продувной физиономией. 
- Ладно, свободен пока, Семёнов. Всё равно поймаю, - пообещал  капитан напоследок и разлил по первой.
Капитан Просуленко командиром был  прирождённым, и ему в голову не приходило, что на войне кто-то может иметь другой, чем у него, взгляд на выпивку. Поэтому он и набухал Сагайдачному полкружки чистейшего медицинского спирта, не сомневаясь в своей правоте. Но Сагайдачный тоже был не мальчик в смысле покомандовать, и такие попытки обычно пресекал на корню. 

- Мне разбавить, - сказал он, беря кружку, - это вода? – майор кивнул на графин, единственную посудину из довоенной жизни.
- Ну-у-у, - разочарованно протянул Просуленко, - продукт портить! Нагреется ведь.

Он  попытался остановить руку майора, тянувшуюся к графину, но, увидев глаза Сагайдачного, попытку оставил и ждал, пока он  сотворит забористый коктейль времён Великой отечественной войны.

Они выпили, дружно крякнули и понюхали хлеб. 

- Пошла? – участливо спросил Просуленко, и, не дождавшись ответа, похвастал:

- У меня пошла, как брехня по селу. С приятным человеком и  уксус сладкий, - сделал он шаг навстречу лётчику. – Чего смурной? Брось, хорошо, что над нашей территорией сбили. А так бы – плен или смерть. А тебе, герою, - только смерть, у них, сволочей, с этим быстро. Так что поживём. Ну, давай по второму глоточку, чтоб дома не журились. 

Они выпили и помолчали. Затем Сагайдачный, которому  не давал покоя вопрос, почему солдаты палили, когда он спускался на парашюте, спросил:

- Вы что, всегда по сбитым стреляете?  
Он посмотрел на Просуленко и вдруг понял, что вопрос его не такой простой, каким казался на первый взгляд. Потому что капитан, вопреки своей фронтовой закалке и привычке балагурить, как будто смутился. 

- Да нет, - ответил он, наконец, - штрафники, сволочи, хоть кол им на голове теши.

- Так у тебя штрафники? – искренне удивился Сагайдачный, - то-то я смотрю, форма на них через пень-колоду, кто в чём. – А ты у них, значит, командир? – спросил он изумлённо и тут же подумал, что вопросом своим мог обидеть хорошего, судя по всему, человека.

- Ну да, -  ухмыльнулся капитан, - особое доверие оказали. Было, конечно, за что, - добавил он, усмехнувшись, - но то история отдельная. – Он внимательно посмотрел на Сагайдачного, и  в его сузившихся глазах сквозь морок первого опьянения, сверкнула злоба, - так, по крайней мере, показалось Сагайдачному.

- Так ты что, тоже штрафник? – не вняв намёку, спросил майор.

- Одно слово – небожители, - как бы с осуждением  ответил капитан, - а ты и не знал, что штрафниками у нас командуют кадровые офицеры? – И увидев, что майор отрицательно качает головой, добавил:

- Теперь будешь знать. А то, конечно, небо, то-сё… Видел я, как ты  ножкой тряс, когда грязью обдало – прямо кошка, когда в лужу вступит. 

Сагайдачный, конечно, знал, что алкоголь действует на людей по-разному – одних веселит, и становятся они всем братья, а других делает свирепыми и злобными сволочами, справиться с которыми невозможно. И теперь, сидя против пехотного капитана, с которым свела его на один миг война, внимая его настроениям, майор начал опасаться, что встретил он на своём пути человека, принадлежащего именного ко второй категории. А значит, надо заканчивать посиделки и выбираться отсюда, не дожидаясь, пока прилетит обещанный Деевым У-2.

Капитан взглянул на него в упор, и Сагайдачный с удивлением понял, что и намёка на хмель не было в его пристальном взгляде. 

- А ведь ты, можно сказать, мечту мою исполнил, - сказал вдруг Просуленко, подавшись к майору, - давно хочу с лётчиком покалякать насчёт нашей с вами, летунами, совместной жизни.

«Началось», - подумал Сагайдачный, нисколько, впрочем, не удивившись: он уже встречал  такие  попытки у представителей разных родов войск – были тут и пехотинцы, и танкисты, и артиллерия, даже один морячок затесался, с которым они были соседями по госпитальным койкам, и который буквально донимал его своими расспросами.   Сагайдачный привык к тому, что  наземные  воители смотрели на него, как, впрочем, и на авиацию в целом, немного иначе, чем на своих  собратьев по земле. Особой загадки в том, конечно, не было, с авиацией до войны носились, как с писаной торбой, и героев в ней было больше, чем, скажем, у танкистов. 

Всё это было. Но на фронте он вдруг столкнулся с каким-то новым отношением к лётчикам. И тот факт, что час назад его могли убить свои, а также злобноватый огонёчек в глазах Просуленко, подвели к мысли, что, летая в небесах, они не знают чего-то, что определяет отношение к ним, лётчикам, пехоты и прочего сухопутного воинства. 
«А ведь они нас не любят, - вдруг мелькнуло в его голове, - завидуют и не любят. Вот так номер». 

Он посмотрел на капитана, и ему снова привиделась давешняя злинка в ответном взгляде, от которой его передёрнуло.  
- А ведь ты меня не любишь, - сказал вдруг Сагайдачный и понял, что сморозил глупость: с какого рожна капитану его любить. 
- Вернее, не так, - поправился он, -  есть у тебя ко мне невысказанные претензии. Ну, не лично ко мне, а в целом к лётчикам, к нашей работе. 
- Я на передке с первого дня войны, - начал после паузы капитан, навидался всякого. Уцелел потому, что какой-никакой опыт выживания имею, а подлые случайности  меня пока обходят краем. – Он помолчал, собираясь, видать, с мыслями. - И вот что я тебе скажу, дорогой небесный друг. До сих пор перед глазами одна картина: переправа через Буг, людей скопилось видимо-невидимо, «мессера» ходят по головам, но  не видно ни одного нашего любимого сталинского сокола. Ни единого. А у переправы не только солдаты, но и бабы с тележками и детьми, и раненые, и коровьи стада, и прочие беженцы от немца. На той переправе и встал вопрос: за каким хреном мы вас кормили-поили, обучали и награждали? Что ж из этого всего выросло, какие-такие невидимки, которых днём с огнем не найдёшь? И почему? – Он насупился и тяжело молчал, и  стало от этого молчания муторно у  Сагайдачного на душе.
- Вот с тех пор и пошло, - сказал, наконец, капитан, - как только налетят на нас немцы, так сразу и вопрос у моих архаровцев: а где же наши соколы? И ответ ведь придумали, стервецы: пламенные моторы чинят. – Он, втайне гордясь своими языкотворцами,  как бы в удивлении покрутил головой. -  Ну, ты помнишь: вместо сердца – пламенный мотор.

- Ты же наверняка знаешь, капитан… как тебя, кстати, зовут? – спросил Сагайдачный, который  не то, чтобы удивился такому повороту событий, но почувствовал, что разговор будет непростым, потому что у сидевшего напротив человека, видать, наболело. И причиной этой болезни был он и его, Сагайдачного, коллеги  по небесной жизни. 
- Андрей я, - ответил капитан, сворачивая козью ногу размером с паровозную трубу. 

- Иван, - назвался и майор, протягивая  руку, - так вот. Ты ведь наверняка знаешь, что в первые два дня немцы фактически разгромили нашу авиацию на аэродромах. А то, что осталось, было на разрыв: дыры затыкать ой как непросто, по себе знаю. Вот и не видел ты наших соколов над своей переправой, потому что переправа такая на Буге была не одна. 
- Не знаю я, дорогой Ваня, как они громили наши аэродромы и сколько чего уничтожили. Но кажется мне, что дело не только в вероломном нападении – слово «вероломное» он произнёс с явными кавычками. -  Видел я при отступлении несколько бывших наших аэродромов. – Просуленко посмотрел на Сагайдачного  напряжёнными глазами. Затем, что-то для себя, очевидно,  решив, сказал:
- Так аэродромы эти были под завязку забиты нашей исправной техникой. И чего там только ни было: и И-16, и МиГи, и ЛаГГи, и Пе-2. Я не говорю уже о «чайках» и И-15. И все рассредоточены, замаскированы и готовы, судя по всему, к боевой работе. Но! – замолчал он, подняв вверх корявый указательный палец. Но! Вокруг – ни одного живого человека. Передислокация, как пояснил мне на  разбитом аэродроме  один штабист, прилетевший обратно, чтобы забрать оставленные в спешке полковые документы. Улететь он, правда, не успел: налетели «мессера», и от его У-2 остался лишь скелет, сгорел, бедолага,  минут за пять.  Так что выбирался тот штабист из окружения с моим полком  и много чего странного рассказал. По его рассказам выходила готовая расстрельная статья многим командирам, во дела какие. 

Капитан разлил спирт по кружкам, они выпили, и Просуленко спросил:

- Не надоело слушать? 

- Давай, давай, - ответил Иван, думая над  словами случайного знакомого. – Ты думаешь, технику бросили и драпанули? – произнёс он то, что мучило Просуленко, а теперь и его, человека, которого пехотный капитан, в сущности, только что обвинил в чём-то позорном и недостойном солдата. Не его лично, конечно, торчали  из пехотной тирады скрытые упрёки в адрес всей авиации. 
- Вот скажи, что мне будет, если я потеряю мой табельный пистолет? – вопросом на вопрос ответил Просуленко. – Да с меня семь шкур сдерут, а пистоль заставят найти. Ведь так? Так, майор, тут и гадать нечего. А у вас – полки. Да что полки! Дивизии брошенной техники. Это как? Ответил за это кто-нибудь? Не знаешь? – Просуленко, что называется, поник головой и не ждал от майора ответа. – А я знаю, - вскинулся он вдруг, - мы, пехота и прочие земляне и ответили. Жизнями своими ответили, которых вы не защитили от «Юнкерсов». Вас, небесную пехоту, понять, конечно, можно: нечем вам было нас защищать. А вот те, кто над вами… 
Он махнул рукой и взялся закусывать.

- Держи, - протянул он миску с жареной картошкой Сагайдачному, - залезли мы с тобой в дебри…

- Не боишься, что настучу? Тем, у кого не пламенный мотор, а пламенный топор вместо сердца? Таких ведь много найдётся, только свистни, – сказал Сагайдачный, беря миску. 

- Нет, не боючь, - покачал головой капитан и внимательно посмотрел на собеседника. - Знаешь, рыбак рыбака… А если и настучишь,  то что? Куда дальше-то, чем штрафбат? – Он помолчал, орудуя ложкой. - И потом, ты не настучишь, не та кость. Война, она учит в людях разбираться, сам знаешь. Так что,   майор, рыбак рыбака… Не настучишь.
- А что ещё тебе рассказал тот штабной? – спросил Сагайдачный, который тоже  нет-нет, да и возвращался в мыслях к катастрофе июня сорок первого. Он, как и капитан, не находил ответа на вопрос, почему мы дали немцам невиданную возможность почти безнаказанно стереть в пыль нашу гордость и веру, каковой была родная и любимая авиация? И чем дольше он воевал,  чем больше становился его личный счёт сбитых врагов, тем меньше он что-то понимал в той катастрофе: немцы были, конечно, достойным противником, но лупить  их можно было так, как это умеет делать русский человек - без оглядки на авторитеты. Что же там всё-таки случилось? - думал Сагайдачный,  вспоминая по какому-нибудь поводу июнь сорок первого. 

Логика его была солдатская, то есть, прямолинейная, без выкрутасов. Ну, ладно, говорил он себе, налетели несметные полчища бомбардировщиков, беспрепятственно отбомбились по аэродромам. Но остаются два вопроса: кто им позволил эту беспрепятственность и куда девались наши истребители? Не всех ведь в ходе первого удара немцы уничтожили. А истребительные полки как корова языком слизнула, и немцы по-прежнему беспрепятственно (!)  утюжили аэродромы в течение всего 22 июня. Это как объяснить? Ну, допустим внезапность и вероломство.  А как в эту внезапность вписывается приказ не сбивать немецких разведчиков, которые, кстати сказать, и помогли составить подробнейшие карты наших аэродромов? Выходило, мы собственноручно и обеспечили внезапность. А вероломство здесь вообще ни при чём: на то и щука в море, чтоб карась не дремал - любая армия поступила бы с противником именно так, потому что внезапность  есть один из залогов победы. 

Потому и заинтересовался  комэск словами  своего нового знакомого о штабном офицере,  его, так сказать, свидетельскими показаниями по больному вопросу. 
Лучше бы не интересовался. 
То, что рассказал капитан, запутало  вопрос окончательно. Мало того, поселило в его неискушённой  душе большие сомнения.
- Вот что мне в голову не лезет, - подавшись к Сагайдачному, сказал капитан, - так это утверждение штабного, что ещё 18 июня они получили  приказ Генштаба ВВС перевести все подразделения их воздушной дивизии на военное положение. То есть, самолёты приводились в состояние боевой готовности, организовывались дежурства звеньев и эскадрилий по аэродрому, личный состав переводился на казарменное положение, вспомогательные службы должны были расконсервировать склады боеприпасов и обеспечить боевые подразделения всем, необходимым по штатному расписанию для военных действий.
- А на деле,  уверял штабной старлей – он, кстати, был начштаба одного из истребительных полков, знал, что говорил, -  лётчики почти в полном составе и во главе с командиром полка вечером 21 июня отправились в город, где проживали их семьи. И начали появляться на аэродроме только к одиннадцати утра, большинство - в состоянии тяжёлого похмелья. 

Закончив тираду, Просуленко выдохнул и посмотрел на Сагайдячного, в его круглые от изумления глаза. 
- Этого не может быть, - сказал Сагайдпчный, справившись с собой, - ты ничего не путаешь? В газетах же писали совсем другое. Что дали отпор, несмотря на страшную бомбардировку. – Он замолчал, обдумывая услышанное, и, наконец, подытожил: 

- Врал твой старлей, врал, как сивый мерин!
- Мы с ним вместе из окружения выходили, врать ему резона не было, перед смертью не врут. А мы в любую минуту погибнуть могли. – Капитан, набычившись, уставился на собеседника.
-  Интересный у нас с тобой разговор получается, товарищ лётчик, очень интересный, – сказал  он, наконец, – как раз для ушей особиста. У вас ведь этого народа тоже хватает? 
- Хватает, - вспомнив Крюкова, ответил Сагайдачный, - тут ты, конечно, прав. А твой телефонист не того?  Очень ведь перспективный кадр для вербовки.

- Мой – «не того». Проверено. Тут,  земеля,  свои закорючки: я спас его от смерти, через какое-то время - он меня. Кровавая порука, одним словом. Так что три к носу, Семёнов мой – кремень, только зубы обломаешь. А что касается отпора вопреки бомбардировкам… - Он  угрюмо задумался и сказал: 
- Тут, по словам штабного, подлянка вышла - точно для особистов. Старлей гробами клялся, что не врёт: якобы 20 июня их комдив, вразрез с директивой Генштаба, приказывает снять с И-16 всё вооружение. И законсервировать, представляешь? «Во избежание провокаций», как  он написал  в приказе. Так что отпор давать было нечем. 

 Капитан прошёлся по землянке, пригнув голову, чтобы не цепляться за накат. 
- Допускаю, что случай единичный, большинство уцелевших  ваших ребят немчуру зубами грызли, примеров хоть отбавляй. Но, как говорится, паршивая овца стадо портит. – Он выпустил в потолок длинную струю дыма.

- А то, что мы в сорок первом вас, считай, не видели, - факт, говорю, как свидетель. На других фронтах – утверждать не буду, не знаю, но на нашем, Западном – беда, ходили «Юнкерсы» по головам, и  спасу от них не было. Отбивалась пехота самостоятельно, как могла, случалось, и сбивали бомберов массированной стрельбой изо всего, что могло стрелять, даже из противотанковых ружей. Такое наше солдатское счастье, майор, - Просуленко длинно и забористо выругался. – А ты говоришь – любовь. 
Они помолчали. Сагайдачный думал о том, что подтвердились его смутные подозрения насчёт  непростых отношений наземных войск к авиации, о том, что лётчикам ещё предстоит ломать этот лёд. Думал он также, что рассказанное капитаном невероятно само по себе, а с точки зрения официальной – вредно и опасно до чрезвычайности: попадись он на таких разговорах, и капитан Крюков поимеет веские основания упечь его за распространение вредных слухов. 

Чувствовал  майор и то, что, судя по всему, история с разоружением истребителей за два дня до войны, как демонстрация крайней степени перестраховки, равно как и безынициативность авиационных командиров всех уровней, есть одна из причин нашего феноменального поражения летом сорок первого и того, что к ноябрю немецкие танки оказались под Москвой. 

«Талдычили накануне «никаких провокаций», вот и отбили у военного народа способность самостоятельно принимать решения,  приучили  жить по принципу «кабы чего не вышло», - злобно думал  Сагайдачный и, вспомнив о коробке «Казбека» в кармане галифе, смущённо вытащил её и протянул капитану.

- Веришь, забыл, - с оправдательными нотками сказал он, - сам-то пытаюсь бросить, таскаю вот на такой случай. Закуривай.  
– Давненько не смолил я командирских, - сказал капитан, прикуривая от шикарной зажигалки, извлечённой из  брючного кармана и, возвращаясь к прерванному разговору, добавил: 
. - Я, конечно, слышал об измене и немецких шпионах, но чтобы так? В голове не вмещается. Комдива того, конечно, за самодеятельность к стенке наверняка прислонили, да кому от этого стало лучше? 
- Да какие шпионы, какая измена, - возразил Сагайдачный, - застращали нас от мала до велика, вот и перестраховывался комдив. Он ведь что думал: дай  моим архаровцам боевой вооружённый самолёт, и обязательно найдется отчаянная голова, которая не потерпит немецкого разведчика в нашем небе. И ссадит его на землю. Голову эту отправят на губу, а мне – международный скандал и лишение регалий. Хорошо, если жизнь оставят. Какие тут шутки, какое оружие на борту, снять его к такой матери. Вот и снял на свою голову. Его действительно расстреляли? – спросил он. 
- Не знаю. Штабной сказал только, что явились особисты. Но потом он улетел, и что было дальше – не знает. Хороший, кстати, мужик оказался, крепкий. Мы с боями выходили, так он всегда был впереди. Смелый. И удачливый, можно сказать, ни одна пуля не зацепила. – Капитан помолчал, что-то вспоминая. - Я предлагал остаться, но он – ни в какую. «Я, говорит, штабист летающий, мне без неба никак».  Так  и ушёл. Что за штука такая, небо, что вы без него не можете?
- Долгая песня, капитан, - ответил Сагайдачный, -  но в одном  штабист твой прав: кто однажды там побывал, не вернётся на землю вовек. Такая это отрава. 

В их застолье наступил тот момент, когда, если повезёт,  понимание друг друга идёт на интуитивном уровне: один не успел закончить фразу, а другой уже понял, что   первый хотел сказать. И кажется, что знакомы  они целую вечность, и мир и благолепие повисают за столом. 
Но  случается это, повторимся, если повезёт. 

 А коль не повезёт, то бывает  строго противоположное: по мере опьянения просыпается в одном из пирующих некая злобная сволочь, самая умная и талантливая в мире, но недополучившая от общества лавров за свои таланты. И тогда берегись, потому что такая сволочь хватается за вилы, ножи и топоры, и  остановить  её может только пуля.
Поутру аника-воин, как правило, ничего не помнит, клянёт  водку и свою судьбу, плачет и просит прощения, но толк от этого бывает до первой попойки. Затем всё повторяется, и, в конце концов, он становится персоной нон-грата в любых общественных посиделках с выпивкой. «Пока никого не убил», - оправдывает своё решение общество и стоит на том твёрдо.

 Нашим героям повезло, они были нормальными русскими мужиками без фанаберий и маний величия. И симпатизировали друг другу с момента знакомства. Поэтому и пошёл у них разговор на грани богохульства, если под божеством понимать коллективное руководство великой социалистической родины. 

- Я на западном фронте с января сорок второго, до этого служил в Заполярье, на финской повоевал. Так что  июньские ваши дела знаю из газет да от участников, которые помнят сорок первый, - их, кстати говоря, осталось по пальцам пересчитать. - Сагайдачный, не удержавшись, взял из коробки папиросу.

 - Ты вот со своим штабистом дополнил картину. Так что правильно ты, Андрюха,  говоришь:  все наши провалы в сорок первом – в том числе и от  перестраховки командиров. Не всех, конечно, а только тех, для кого на первом месте стояла карьера. – Он глубоко затянулся дымом и с минуту блаженно молчал, затем продолжил:

- И ветераны тоже правы: основная масса лётчиков рубилась, как могла, часто вопреки приказам и здравому смыслу. Вот скажи, в какой армии мира воздушный таран рассматривался бы, как боевой приём, как один из методов помешать врагу бомбить наземные войска или мирные города? Нет таких армий. Кроме нашей РККА. – Он вскочил с места и тоже начал ходить по землянке. - И  газеты наши не врали, таранов  в сорок первом было море. 
Можно, конечно, задать каверзный вопрос: а почему таран? Ведь в бою – это крайняя мера, которая, как правило, вела к гибели лётчика. Во-о-от!  – Сагайдачный поднял вверх указательный палец. – Именно потому, что комдив, по принципу «кабы чего не вышло», приказал снять с истребителей пулемёты, а враг рвётся к городу. А в городе – жена и двое деток. Да тут врага грызть будешь зубами, не то, что винтом   хвост «Юнкерсу» рубить. 
Он замолчал, затягиваясь папиросой. И почувствовал, как с отвычки пошла винтом голова, как будто он крутнул пять бочек подряд. Расплющив в консервной банке окурок, он сел за стол и, подумав, сказал:

- Брошенные на аэродромах  исправные самолёты – тоже ведь от  перестраховки. Не подвезли горючки, нет кислорода, нет патронов и снарядов, а враг прёт с бешеной скоростью, вот-вот танки выедут на лётное поле. И что делать? Понятно, что – передислокация, которая иногда превращалась в откровенный драп. И опять вопрос: а почему не подвезли горючку и патроны? Кто виноват? Командир дивизии, ясен перец. Не сам, конечно, а подчинённые, но  руководит-то  процессом комдив! 

А у несчастного этого комдива – приказ «не поддаваться на провокации». Ну и что, что три дня назад приказали перейти на военное положение?  Первый-то приказ   никто не отменял, и выходит, что он -  главнее второго. Знаешь, конечно, первейшую армейскую мудрость: «Получив приказ, не спеши исполнять. Его ещё отменят». И так далее, и тому подобное. И за всеми подобными фокусами маячит холуйское стремление повременить, всё та же спасительная формула «кабы чего не вышло». Вот и дождались. А-а, да что говорить! Как будто у вас, пехоты, ничего такого не случалось. 
- Случается, конечно, - согласился капитан, - но у нас это не так видно. А у вас, летунов, всё, как на рентгене: нету над нами вашего прикрытия, вот «штуки»* и бесчинствуют. А ты – «не люблю я тебя», - опять вспомнил Просуленко упрёк Сагайдачного. -  Какая тут любовь, если ты косвенно виноват в смерти моих бойцов. И вообще. Ты на себя посмотри и на меня. Чувствуешь разницу? На тебе - чистенькая гимнастёрочка шерстяная, подворотничок свежий, сапожки, опять же, хоть брейся в них.   И я – чума-чумой, сапоги полгода щетки не нюхали. Да и выжить у тебя шансов поболе моего. Летаете где-то там, в небесах, и горя не знаете. А ты в окопе осенью посиди, да русские чернозёмы помеси, вот и посмотрим, какой ты герой. 

Капитан замолчал, затем снова уселся напротив Сагайдачного, разлил и, протягивая ему кружку,  сказал: 
- Ладно,   дорогой гость, старая песня про давнишнюю любовь пехоты земной и пехоты небесной. Предлагаю на этом закруглиться и продолжить застолье. Не возражаешь?
 - Не возражаю, -   Иван звонко щёлкнул по капитанской кружке и серьёзно сказал:  
- За любовь! И дай бог дожить. 

- Дай бог, - согласился Просуленко, одним махом вбросил в рот огненное содержимое кружки,  резко выдохнул и понюхал краюху хлеба. 

- А ты говоришь! – сказал он Сагайдачному, - жизнь идёт! Ещё повоюем. 
- Врать не буду, - продолжил он  на паузе, - после Сталинграда положение, конечно, зримо изменилось, вы стали куда активнее. Теперь 
над  передним краем не  только  их   бомбардировщики  ходят, но и наши 
истребители. Даёте немчуре прикурить. Солдатская молва твердит, что Верховный какой-то приказ выпустил, что-то про боевые вылеты и дезертирство. Вот вы, вроде, и активизировались. Так это?
- Был такой приказ, -  майор помолчал,  что-то вспоминая, и продолжил: - за номером 0685. Он предписывал беспощадно карать  тех истребителей, которые уклоняются от боя с противником или бросают без прикрытия бомбардировщиков, штурмовиков и прочие наши самолёты. Вплоть до списания в пехоту, в штрафники. 
- И помогло? – Просуленко смотрел на майора с сомнением в глазах. - Честно говоря,  нашему полку этот приказ  - без пользы дела,  мы, как искали встреч с «мессерами», так и продолжаем   искать.    А вот для тех,
кто изображал  жажду драки – а такие, что греха таить, у нас есть, они и нам поперёк горла, - для них настали  трудные времена. 
Сагайдачный посмотрел на капитана – не скучно ли? И, увидев искренний интерес собеседника, продолжил:

- Раньше ведь было как? Оторвался от земли – уже боевой вылет. А сейчас, после приказа,  не-э-эт!  Боевым   считается  только  тот  вылет,   в 
ходе  которого произошло столкновение с противником, или не  потерян   ни один из подопечных, если ты сопровождаешь бомбардировщиков или штурмовиков. Только такие вылеты и считаются боевыми, - повторил Сагайдачный, -  и идут в зачёт со всеми вытекающими – наградами, денежными выплатами и прочими поощрениями. Вот и завертелись ребята, залетали, как надо.

Близкий разрыв снаряда встряхнул землю под ногами, с потолка посыпалась труха, и Просуленко сказал: 
------------------------

*«Штука» -  второе наименование немецкого пикировщика «Ю-87».

- Три часа уже? Хорошо сидим, я и не заметил. 

И, видя вопрос в  глаза Сагайдачного, пояснил:

- Послеобеденный сон у немчуры закончился, сейчас начнут по площадям лупить. Так что, по последней, майор, и я побежал. Надо личный состав проверить, соскучились, небось, без меня. 
- Жаль, - искренне сказал Сагайдачный. Ему хотелось поговорить с капитаном Просуленко о том, как тому воюется в штрафниках, о которых на фронте чего только ни говорили. А тут такой случай, возможность узнать всё из первых рук. 

- Ты пока располагайся, - капитан кивнул на нары в углу, - верхняя полка – твоя. Купе курящее, так что чувствуй себя, как дома. А я пошёл. Да, вот еще. – Он положил на стол ту шикарную зажигалку, от которой недавно прикуривал.
- Если действительно покурить захочется.
- Да мне и ответить нечем, - растерялся Сагайдачный, но Просуленко, улыбнувшись от уха до уха, сказал: 

- После победы сочтёмся, майор, пользуйся на здоровье.

Затем, накинув на плечи плащ-палатку, на голову – каску с обломанным правым краем и ухватив ППШ, сказал «скоро буду» и исчез за прикрывающим вход брезентом, по виду - позаимствованным  где-то танковым чехлом.
…Воспоминания эти пишутся, спустя очень много  лет после тех событий, так что я, как автор, имею полное право забежать вперёд и рассказать о том, как в очередной раз встретились два дорогих моему сердцу человека. 
Капитан Просуленко, обещавший вернуться скоро, не вернулся. Вместо него в блиндаж боком всунулся здоровенный детина с погонами старшины и без обиняков сказал:

- Ранило нашего комбата. Говоришь ему, говоришь – не ходи туда. Всё без толку. Вот и получил, - загудел  он тяжёлым басом. - Это в присказке снаряд два раза в одну воронку не падает, а на войне… Пристрелял немец тот квадрат и гвоздит по нему что ни день. А нашему обязательно через квадрат идти, людей не терпится проверить. А что люди, - сказал он, как бы призывая Сагайдачного в свидетели, - забились по норкам и кукуют.  Который день тут стоим, обвыклись. 
- Куда ранило? – спросил майор – ему было искренне жаль нового знакомого, с которым они так душевно поговорили, и который собирался дожить «до любви». 

- Да не, ничего такого, - отвечал старшина, которому, похоже, было в охотку поговорить о командире. - В ногу осколок залетел, так что строевым ходить пока не сможет, - невесело усмехнулся старшина. -  Сейчас в медсанбате, а доктор у нас зверюга, может и в госпиталь отправить. А вы, товарищ майор, тот самый  сбитый лётчик? – без перехода спросил он. – Это, значит, по вас наша гопота пальбу открыла?

- По мне, - равнодушно ответил Сагайдачный, - навестить его можно? 
- Командира нашего? – уточнил старшина, - не получится, наверное, санбат-то у нас  за три километра. Да и майор Пушкарь, хирург наш, не пустит - считает, что  ранбольной после операции отдыхать должен. И нас гоняет – знаю, говорит, чем ваши посещения кончаются. Правильно, наверное, - сказал он задумчиво и поболтал оставшейся бесхозной флягой – та призывно забулькала. - Хотя…
- Да ему нельзя, наверное, - поняв, что имеет в виду старшина, сказал Сагайдачный, - рана есть рана, покой нужен…

- Сделаем так, - думая о чём-то, сказал, наконец, старшина, - с капитаном поехало двое наших, вернутся – тогда и решим: можно его навещать или нет. 

- Давай, - ответил майор, - а эта музыка когда стихнет? – спросил он, имея в виду канонаду.
- А сейчас и стихнет, - посмотрев на часы, ответил старшина, - немцы - народ  аккуратный, от и до. Непривычный, товарищ майор, к обстрелам?

-  В воздухе по-другому, - ответил Сагайдачный, - но тоже, конечно, страх берёт. 

И непонятно было, какой страх он имеет в виду – воздушный, или этот, только что окончившийся наземный, перед которым    майор чувствовал себя совершенно бессильным, и от которого  ему хотелось забиться в какую-нибудь щель, и чтобы сверху над щелью было бы насколько метров железобетона. 

- В воздухе хоть видишь, откуда прилетит, и можно сманеврировать. А здесь,.. - пояснил он, - лежи в окопе и гадай – попадёт – не попадёт…
- Человек привыкает ко всему, - философски заметил старшина, - верите, иногда вообще не замечаешь – грохает и грохает. Не верит человек в свою смерть, потому и геройствует, - он свинтил пробку фляги и набулькал в кружки. – А как убьют кого рядом,  тут и начинает бояться. Иные так со страхом и живут, и костлявая их первыми прибирает. Проверено, по себе знаю. Ну, бывайте, товарищ капитан, - он деликатно притронулся краем своей кружки к кружке Сагайдачного. – Комбат, перед тем, как его ранило,  приказал о вас заботиться. 
- Хороша забота, - хмыкнул Сагайдачный, поднимая кружку, - бывай здоров, старшина, живи до ста лет. 

Лампа «летучая мышь» висевшая на потолке, неожиданно замигала – в блиндаже слоями ходил от стены к стене папиросный дым, старшина откинул на крышу брезентовый полог и придавил его  большим камнем, лежавшим с этой целью справа от входа. Вернувшись за стол, он спросил:

- Вы не голодный, товарищ капитан? Можно яишенку спроворить, мяса, опять же…

- Чего нет, старшина, того нет, - ответил майор, - накормил твой командир. Но за заботу спасибо.

Ему действительно была приятна забота человека, с которым на несколько мгновений свела его жизнь, и с которым, думал он,  расставшись завтра, не увидится больше никогда. Как, наверное, и с его командиром, капитаном Просуленко. 
 Майор Сагайдачный имел полное право так думать, потому что вернувшиеся из медсанбата провожатые сказали, что командира, оказав первую помощь, отправили в госпиталь – рана оказалась не такой простой, был задет какой-то нерв,  возникла опасность потери ноги, поэтому требовалась серьёзная операция. 

Жизнь, господа-товарищи, прожита безвозвратно, и я смею думать, что знаю о ней,  конечно, не всё, но многое. Но никогда не смогу объяснить нити судьбы, по которым ходит по земле каждый человек.

…Было тридцатилетие Победы, май тысяча девятьсот семьдесят пятого, тысячи ветеранов заполнили Москву. У Большого театра кипел водоворот из людей, орденов, табличек с наименованием частей – свои искали своих и, случалось, находили. 
Генерал-лейтенант авиации дважды Герой Советского Союза Сагайдачный, стоя в окружении фронтовых друзей,  обратил внимание на генерала-артиллериста со звездой Героя, который  пару раз прошёл мимо их группы. И что-то шевельнулось в душе, какая-то забытая мелодия, намёк, мираж, неясное воспоминание. 
- Ну-ка, ну-ка, - ещё не веря в догадку, он выбрался из  толпы и пошёл к артиллеристу, по мере приближения пристально  вглядываясь в его лицо. И на этом лице, как на фотобумаге в проявителе, стали проступать знакомые, но давным-давно забытые черты – молодость и война, прихрамывая, плыли навстречу сквозь толпу счастья и несчастья по тем самым нитям судьбы, которыми связывает нас жизнь. 
Это был капитан Просуленко, и невероятность встречи сводила с ума, потому что быть этого не могло. Но – было. Мало того! За плечами бывшего капитана маячил здоровенный двухметровый детина – тот самый гостеприимный старшина, чьё имя Сагайдачный так и не удосужился спросить.

 Содрав рукавом кителя слёзы, Просуленко обнял Сагайдачного, и они, пряча  свою слабость от толпы таких же, как они, страдальцев, застыли неподвижно посреди площади, прикрытые сверху огромным старшиной – он, чтобы не давить  командиров ручищами, держал их на весу.
- Вот и конец нашим спорам насчёт авиации и пехоты, - улыбаясь сквозь слёзы, сказал Просуленко, - у тебя и на погонах, и на груди -  по две звезды. А у меня – по одной. Такого не могло быть,  Ванюша, - имея в виду эту их невероятную встречу, сказал он, -  потому что такого в жизни почти не бывает. 
- Чего только в ней не бывает, - отвечал Сагайдачный, которого охватил столбняк: он знал, что, начни они рассказывать друг другу свои жизни, и не хватит не то, что отведенных сейчас нескольких минут – не хватит самой жизни, потому что война сочинила им такие биографии, которых не описать словами, их нужно пережить. 

А вокруг бурлила толпа, солнце смеялось с небес, радуясь тому, что все они живы, и им всего по пятьдесят плюс-минус пять лет, и впереди их ожидает долгая и счастливая жизнь, за которую заплачено невероятной, огромной ценой.
Осанна вышним и вечная память мёртвым…
…Деев, как и обещал, прислал за Сагайдачным У-2 на следующее утро. Он приземлился в километре от передовой, но немцы  самолёт всё же заметили. Что уж они себе надумали, неизвестно, но на уничтожение «кукурузника» прислали два «Мессершмитта», которые, не растягивая процесс надолго, с ходу начали лупить по бедному биплану из всех огневых точек. Земля не осталась равнодушной к судьбе У -2, и сотни стволов разной масти взялись защищать бедолагу-кукурузника и прикрыли-таки самолётик пулевым заслоном.
Наблюдателям не было видно результатов атак «мессеров», но, несмотря на то, что  они заходили на цель четыре раза, наш бедолага гореть не хотел ни в какую, лишь вздрагивал от попаданий. Сагайдачный, наблюдая из окопа эту корриду, представлял себе, как бесятся немецкие  снайперы от бессилия перед русским чудом, которое и самолётом-то можно было считать с большой натяжкой. 
«Мессершмитты», наконец, улетели – толи расстреляли боезапас,  толи испугались какой-нибудь  шальной пули из тех, которые во множестве порхали вокруг них в смертельном хороводе. Наши же с оглядками вылезли из окопов и пошли смотреть результаты немецкого мастерства. 
Летать на оставшемся от самолёта обрубке было, конечно, нельзя. Но. Походив, как обычно, вокруг машины, наши Кулибины сбились в кучу, почесали затылки и решили: ерунда. Починим. И если движок цел – полетит.
Движок тут же попробовали запустить, и он, вопреки обстрелу, завёлся с полтычка.

Так что самым сложным  оказалось реставрировать стабилизатор, левую половину которого  немцы срубили почти под корень: передней кромки нет, торчит остаток лонжерона, нервюр тоже нет, обшивка висит клочьями…словом, жуть. И  творить стабилизатор надо с чистого листа. 
И сотворили. Нашли куски фанеры, подходящие по   размерам деревянные бруски, гвозди и медную проволоку, и из всего этого слепили деталь, по форме напоминавшую разрушенную половину. Прибили сооружение к остаткам лонжерона, примотали проволокой, соединили с тягой, обтянули остатками обшивки и мешковиной и решили: выдержит. Долетят. 
Далее встал вопрос  шасси: немцы умудрились прострелить оба колеса. 
- Подумаешь, - сказал кто-то из добровольных пехотных помощников, - это дважды два. Неси, Лёха, противогаз.

Противогаз Лёха принес, но встал вопрос клея.

Я вот думаю: а столкнись с такими проблемами те же немцы, как бы они  выпутывались из ситуации? Точно не знаю, но кажется мне, что самолёт они,  скорее всего, бросили бы. Ну, на крайний случай - стали бы ждать машину техпомощи. Наши же спалили кусок резины от противогаза, растворили полученную массу в бензине и получили такой клей, который любые поверхности склеивал намертво. Словом, заклеили колёса, и  они взлетели с рокады – благо, на ней пока не было движения. 
Трясучка в полёте, не скроем, была: пилот вертел головой, но не столько высматривал немецких охотничков, сколько поглядывал, высовываясь из кабины, на хвост - интересовался, держится конструкция, или они давно летят на честном слове.

- Товарищ майор, - взмолился он, наконец, - немыслимо так лететь. Вам оттуда виднее,  посмотрите,  есть у нас стабилизатор, или уже нету?

- Ты давай, лейтенант, рули, - отвечал Сагайдачный,  посмотрев назад, -  нормальная конструкция. Долетим, чего тут осталось. Скорость только сбавь до минимума, чтоб мешковину не сорвало.
Их без преувеличения встречал весь полк: нешуточное дело – возвращение  отбившегося от смерти Героя Советского Союза. А то, что они действительно спаслись от верной погибели, сомнений не вызывало ни у кого:  когда от слабенького нажима на стабилизатор его левая часть отвалилась, стала понятной степень везения Сагайдачного, и сам собой вылез вопрос: 
- А как же вы летели?

Ответа на него, впрочем, не доискивались.  Потому что никогда ни один русский, выпутавшись из аховой ситуации, не станет разбираться в том, что его спасло на этот раз – надёжность ли русской техники, милость ли судьбы, счастливый ли случай  или простое, как палка, русское авось. Он лишь разведёт руками, скажет какую-нибудь банальную присказку, понятную всему обществу, да и пойдёт искать дальнейшие приключения. Которые, как правило, уже потирают блудливые ручонки за каким-нибудь углом. А уж на войне-то…
Сграбастав в охапку парашют, Герой Союза выбрался из толпы, подозвал Пашу Лобача, вручил ему шёлковый куль и велел отнести укладчицам. А сам, в соответствии с субординацией, побрёл в штаб, на доклад командиру подполковнику Дееву.
- Нет, я, конечно, понимаю, если бы сбили кого-нибудь из молодых, - скрипя новыми сапогами, Деев бегал по штабной землянке, - но ты-то, ты-то как умудрился подставиться?! Как прикажешь понимать твоё разгильдяйство?! Молчишь? А я тебе скажу… Давно, кстати, хотел сказать. Головокружение от успехов, вот это как называется. - Деев встал перед другом-подчинённым, как остановленный на бегу конь. - Оглянись, дорогой товарищ, не сорок первый на дворе, сорок третий. Разгильдяи исчезли, как класс, а ты всё туда же: море по щиколотки и смерти нет.

- Ладно тебе, Серёж, ну чего ты, ей-богу. Живой же, и хорошо. – Сагайдачный, понурясь, продолжал стоять перед бегавшим по землянке командиром. – Выводы, конечно, сделаю. Ясное дело. 
Договорить он не успел. Стукнуло у входа, и в землянку, согнувшись, всунулся старшина Аникин.

- Разрешите, товарищ майор? – спросил он нерешительно.

- Чего тебе, старшина? Видишь, заняты командиры, - ответил, встав у стола, подполковник. – Дружка твоего привечаем, - Деев, воюя со старшиной с самого июня сорок первого, доверял тому полностью и не стал делать из происходящего служебной тайны. – Завоевался твой дружок, ссадил его немец с небес как фрайера. Так что приходи позже. Если, конечно, не срочно.

- Да оно…как сказать, - засомневался старшина, влезая в землянку полностью. – Про майора Сагайдачного, дружка моего, то есть, и речь. 

Командиры дружно выпучили на него глаза. Затем на лице у Деева появилось любопытство, и он, мельком взглянув на Сагайдачного, сказал старшине:

- Ну-ка, ну-ка.

     Сагайдачный же посмотрел на старшину, как на предателя, прикидывая, что мог тот  рассказать командиру, какого керосина плеснуть в огонь. 

- Тут такое дело, - проговорил Аникин, явно колеблясь, но, помолчав, добавил, как бы оправдываясь перед Сагайдачным  и поэтому переходя на официальный тон: 
- Не доложить не имею права. Парашютоукладчицы насчитали в куполе товарища майора шестнадцать пулевых пробоин. Их происхождение мне неизвестно, а что-то предполагать и давать оценки  не имею права. Но упредить должен, потому что считаю: с этим случаем надо разбираться. 

 Удивление командиров переросло в изумление: ни тот, ни другой такого поворота дела не ожидал. Хотя Сагайдачный что-то такое, конечно,  предполагал, но пока не решил, стоит ли докладывать об этом случае командиру полка. Но число «шестнадцать» его  смутило, и он решил рассказать всё без утайки.
- Какие пулевые пробоины? – первым пришёл в себя Деев, - ты что, над немецкими окопами спускался?

- Да нет, - с досадой  ответил Сагайдачный, - какие немецкие окопы. Своя матушка-пехота веселилась. Правда, штрафники, - добавил он, помолчав. 
- Ты на штрафников упал, выходит? – спросил комполка, всё ещё пребывая в растерянности.
- На них, - кивнул головой комэск, которому разговор этот был крайне неприятен. Он не  собирался докладывать Дееву о том, что его обстреляла с земли наша пехота. Потому что понимал: Деев даст этому делу ход, что и правильно: подобные кровавые игры надо пресекать немедленно и жёстко, не хватало  нашим лётчикам гибнуть ещё и от своих солдат. И в случае, если военная прокуратура заводит дело – а она его заведёт обязательно, - под раздачу попадает прежде всего капитан Просуленко, ответственный,  как гласит  устав, за всё, что происходит в его подразделении. А подставлять симпатичного    капитана Сагайдачный не хотел ни под каким видом. 

Поэтому, прикинув варианты, он решил об обстреле с земли помалкивать. Но получилось то, что получилось: он и предположить не мог, что в куполе парашюта обнаружится столько дырок, которые нужно, хочешь - не хочешь, как-то объяснять. Причём, делать это, имея в виду, что на чаше весов лежит судьба, а, возможно, и жизнь его нового друга капитана Просуленко. Потому что за такие проделки подчинённых с командира спросят по полной программе, а с учётом, что его башибузуки могли пристрелить Героя Советского Союза…
- Значит, так, - сказал он решительно, - подставлять комбата штрафников я не буду, лучше сам под  трибунал пойду. Поэтому давайте думать.

И он коротко рассказал о своих наземных приключениях и о комбате Просуленко, который воевал не за страх, а за совесть, и которого бедовая судьба, назначив командиром штрафников, один раз уже смайнала с высот. Это было, по военным временам, как выйти сухим из воды, но второго такого шанса у него нет, и они своим расследованием подведут  капитана под вышку. Всё это он  выложил на одном дыхании и замолк, ожидая реакции Деева и Аникина. 

- Понимаю тебя, - сказал Деев, - но и ты пойми: оставить без внимания такой  случай я, как командир, не имею права.  Это же чистая уголовщина: не убили тебя – убьют, развлекаясь, другого. Так что пресекать такое нужно со всей строгостью. Согласен?
Он замолчал, думая о чём-то, и спросил Аникина:

- Кто из укладчиц об этом знает?

- Думал уже, - сказал Аникин, - бабы есть бабы, всё равно протечёт. Так что  молчать себе дороже, Крюков  так и так узнает, у него  уши на заднице растут в три ряда.  И мы не можем выйти отсюда без какого-нибудь решения. Потому что если органы узнают не от нас, а со стороны, будет совсем погано. Ёлки-палки! – что-то, очевидно, вспомнив, старшина хлопнул себя по лбу, - совсем забыл! Мне ж у Крюкова  нужно получить визу на акте списания инвентаря, в том числе парашютов! Так что так и так заложу нас.    
- Да, обстоятельства оказались сильнее, - сказал Деев, и приняв, очевидно, решение, добавил: - но попытаться всё ж таки надо. Тогда, значит, так: ты выпрыгнул из самолёта над немецким передним краем. И ветер отнёс тебя на нашу сторону. Но пока ты летел, немчура лупила по тебе из всего, что стреляет, откуда и взялись те пробоины. И подумайте сами, товарищи: не могла ведь советская пехота, видя, что купол белый, а не цветной,  стрелять по  нашему же лётчику, тем более – Герою Советского Союза, - войдя в раж, сказал он и тут же поправился: 
- Хотя про Героя можно и опустить. Садись, пиши, -  обратился он к Сагайдачному, подвигая чернильницу и ручку-вставочку. 
- Главное – бумага, - пояснил он. - Она формирует мнение: кто первый изложил версию, тот и прав, так  оно дальше и пойдёт, - под гнётом обстоятельств в Дееве проснулся канцелярист и перестраховщик - это качество при его должности было бесценным. – А за что, кстати, этого твоего …Просуленко на штрафбат бросили?

- Ты знаешь, не спросил. Сначала постеснялся, мало ли что там за история наверчена. А потом пошло-поехало – обстрел, ранение…  некого стало спрашивать, -  пояснил Сагайдачный.   
- А из каких он войск? - поинтересовался Деев, что-то, очевидно, имея в виду.

- В петлицах у него пушечки. Артиллерия, стало быть, - ответил комэск, водя пером по бумаге, - не мешай, пожалуйста, товарищ    подполковник. А то собьюсь с мысли и не то напишу.
И он взялся водить пером по бумаге, причём, было видно, что занятие это даётся ему с трудом: отвыкает человек тяжёлого физического труда от таких тонких материй, как перо и бумага… 
                           Мороз.  Сабельная атака
Военное счастье было на стороне лейтенанта Мороза: он почти благополучно дошёл до Кальмиуса, всего один раз упав на землю от хорошо знакомого уханья «Юнкерсов». Шёл в стороне от дорог, продирался балками и оврагами, направляясь на северо-восток, где гремела канонада и вставали столбы чёрного дыма. 

Он знал, видел сверху, что на Кальмиусе линия фронта  не сплошная, есть там заболоченные участки, на которых окопов не нароешь. Вот на такой участок он и расчитывал, надеясь  форсировать его ночью, хотя болот боялся с детства, однажды чуть не сгинув в трясине. Его тогда спас отец - выломал длинную слегу и вытащил сына, откуда только сила взялась.

На этот раз до испытания болотом дело не дошло, потому что военное счастье, повторимся, было на стороне Ивана. 

Он  только подходил к речке - ночевал на холме в поросшей кустарником балке. Устал он смертельно, заснул, несмотря ни на что, без сновидений и был разбужен страшным грохотом, перешедшим в  светопреставление: ревели пушки, тявкали немецкие миномёты, хлопали танковые выстрелы, и всё слилось в оглушающую какофонию, которой Ивану ещё не приходилось слышать. 

      Вскоре грохот немецких пушек стал спадать, и  заревели танковые моторы – Иван хорошо видел со своего пригорка, как с десяток танков медленно двинулись на наши окопы; позади танков серыми тенями пошла в атаку немецкая пехота. И вот тут началось: откуда-то из-за наших окопов взвились в воздух огненные змеи – реактивные снаряды «Катюш», в их характерную музыку  стал вплетаться грохот пушек, и Мороз увидел невероятную для него, воздушного бойца, картину: башня одного из танков взлетела в воздух и, пролетев метров тридцать, грохнулась на землю. «Боезапас сдетонировал, - подумал Иван, - чем же они лупят?». Позже он узнает, что стал свидетелем действия подкалиберных снарядов, которые прожигали танковую броню и взрывались внутри корпуса, убивая всё живое и вызывая детонацию боезапаса – тут Иван в своих догадках оказался прав.

Затем раздался предсмертный вой сотен человеческих глоток – это выла от ужаса и боли немецкая пехота, сгорая заживо в  рукотворном пламени, после которого никакое небесное пекло  пехотинцам было не страшно.

Иван буквально оцепенел от  зрелища того, как мечутся по полю живые факелы,  от воя сгорающей жизни, и испытывал, кроме оцепенения, буквально физическую боль и жалость к немцам. Он  хоть и знал, что  фашисты сжигают дотла наши деревни вместе с жителями, но и тени злорадства не было в юной душе при виде сгорающих заживо людей.

Он вдруг подумал, что тоже может сгореть заживо в самолёте, ужаснулся и поклялся, что в случае, если такое случится, если он начнёт гореть, и спасения не будет, он застрелится. Но не  будет дожидаться тех мучений, в которые «Катюши»  ввергли немцев на берегу Кальмиуса.

А дальше случилось то, чего он даже в мыслях не имел: из балки за нашими окопами вдруг выметнулись молчаливые всадники на огромных, как ему показалось, конях, в развевающихся бурках и, развернувшись лавой, понеслись вперёд. Вдруг над лавой, от её края и до края,  полыхнула молния – это казаки вырвали из ножен шашки, взметнули их над головами, догоняя бегущих немцев. И тут как будто прорвало невидимую плотину: оглушительное «ура» сотен глоток перекрыло звуки боя.

«Казаки! - ахнул Иван, - откуда они здесь?!». 

Он был уверен, что время казаков кончилось вместе с гражданской войной, а наступило время танков и бронемашин, и казачья атака с шашками наголо Ивана, можно сказать, изумила. Лава, между тем, докатилась до его холма, обошла  с  двух сторон и понеслась дальше, нагоняя драпавших немцев и рубя их на скаку. 

Казаки доскакали до хутора Чичерин (Иван сохранил полётную карту и на местности ориентировался), где  налетели на массированный пулемётный огонь – немцы успели приготовиться. Доблестная кавалерия спешилась и залегла, но не вся: правый фланг казачьего строя нырнул в балку, продрался  сквозь чертополох, обошёл Чичерин с тыла и устроил немцам показательную рубку.  Снисхождения не было никому, казаки, налитые ненавистью по самые брови, не щадили даже сдававшихся в плен солдат – они для кубанцев были врагами, залившими кровью их землю. 

Когда чуть стихли канонада и вой, Мороз выбрался из засидки и пошёл к речке, на берегу которой угадывалась суета – наша пехота, заняв немецкие окопы, обустраивала их под свои нужды – оборудовала оборону на тот случай, если враг задумает отвоёвывать утраченные позиции.

Перебежками он приближался к окопам, и тут услышал сзади прерывистый лошадиный топот. Оглянувшись,  Иван увидел двух казаков, догонявших его галопом, причём один из них тащил из ножен шашку.

- Вы что, охренели, братцы! – издали закричал он, - я свой, лётчик! Меня сбили четыре дня назад!

Казаки подлетели к нему, и тот, который был помоложе, описал вокруг него смертельный вираж – точь-в-точь, как описывает его лётчик-истребитель, чтобы разглядеть, кто перед ним.

- Ты чё целишься, чё целишься! – снова  возвысил голос Иван, - сказал же,   я лётчик! Сбитли меня! Четыре дня к вам пробирался. Пробрался, мля! Чтоб свои кончили. Ты  ножичек-то убери, - заметив, что запал у молодого казака пошёл на убыль, сказал  Иван спокойнее, - неровён час, пырнёшь кого.

- Убери ножичек, Гриня, -  приказал старший, - наш пацан. Вон и шлемофон с очками на ём, да и по-русски  балакает с нашим говором. Ты с этих краёв, земляк? – спросил он Ивана.

- Нет, отец, я со Сталино. Да тут рядом, сам же знаешь, так что можно сказать, что я и правда ваш. 

Наступила пауза, они молча рассматривали друг друга и каждый прикидывал, что делать дальше.

- Верхом ездил когда? – спросил старший, глядя на Ивана с усмешкой. – Не отвечай, и так понятно. Ничего, научишься, летаком же научился рулить, а конь всё ж таки проще,  – он посмотрел на напарника и сказал с той же усмешкой:

- Придётся тебе, Гришаня, ноги размять. Отдай коня лётчику, он, небось, за четверо суток ног не чует.

- Лучше б я тебя рубонул, - на полном серьёзе сказал Гришаня, - мысленное дело – казак без коня. Умеешь ты уесть, дядя Кондрат, - посмотрел он с досадой на своего напарника или командира, Иван так и не понял, кем тот ему приходится.  - Я и ходить толком не умею.

- Научишься, - повторил «дядя Кондрат», и когда Иван неловко взгромоздился в седло, сказал:

- Ну, с Богом.  

- О, мля, лётчик! Где вы его нашли? – высунувшись навстречу из окопа, завопил сержант-пехотинец, обращаясь к казачкам, когда  они подъехали к первой линии окопов. Затем, оглядев  Ивана, с подначкой спросил:

- Ты тут откуда? Сбили? – удивился он после Иванова кивка, - вроде над нами боёв не было, и никого не сбивали…

- Да меня над Новосёловкой сбили, - ответил Иван, - а сюда я пришёл пёхом.  Четверо суток иду.

- Ну-у-у! Ёкарный бабай!– удивился сержант, - это сколько ж ты протопал? И немцы тебя не заловили?!

- Да я  ночами  шёл, да по балкам, их тут хватает. Ты давай, веди меня до  твоего командира, мне в полк сообщить, чтобы мамке похоронку не отправляли, - на однм дыхании выпалил Иван, - наш полк в Алексеевке, сколько от вас дотуда? Километров, може, тридцать?

- А я и не знаю, - посерьёзнев от «похоронки», сказал сержант. – Пошли!

Закинув на плечо ППШ, он махнул рукой казакам, сказал «бывайте, станичники» и пошёл по окопу вправо. 

- Спасибо, кавалерия! – Мороз торопливо пожал руки казакам и бросился вдогонку за сержантом.

В блиндаже, куда его привёл сержант, наши ещё не успели обустроиться, и там виднелись следы недавнего немецкого присутствия – пара брошенных противогазов, плакат на стене с белокурой Гретхен, ожидающей дома храброго воина, какие-то формуляры на столе, пачка открыток с голой бабой на верхней, сигареты и запечатанные бутылки с неизвестным содержимым. В углу, небрежно брошенный на пол, лежал «костогрыз» - немецкий ручной пулемёт МГ-34  в коплекте. То есть, с примкнутой к нему патронной коробкой – вояки так спешили, что даже не расстреляли боезапас. 

За большим столом из неструганных  досок сидело, по всей видимости, командование батальона – несколько офицеров с майором во главе. 

- Товарищ майор, - лихо вскинув руку к пилотке, начал сержант. – Разрешите доложить: привёл в ваше расположение сбитого советского лётчика. На наши позиции его привезли казаки, ждут на дворе. У них к вам, може, какое дело. 

- Коренев, - обратился майор к сидевшему рядом капитану, - займись лётчиком, А я пока с казачками поговорю, недаром же они к нам явились.

Откинув плащ-палатку, майор вышел, а капитан Коренев махнул Морозу рукой, показывая на скамю напротив, и сказал:

- Награды, вижу, не снял. А документы есть?

- Так точно, есть, товарищ капитан, - Иван торопливо вытащил из нагрудного кармана гимнатёрки документы, завёрнутые в непромокаемый брезент.

- Мне иттить? – спросил капитана сержант-поводырь, топтавшийся у входа.

Мельком посмотрев документы Мороза, капитан вернул их  обратно и сказал, обратившись к сержанту, очевидно, по фамилии:

- Ты вот что, Колдун! Сбегай в тыл и найди там старшину Нацваляна, пусть через полчаса даст машину. Лётчика  домой отвезти, - пояснил он свою нужду. А тебя, кстати, Колдун, назначаю сопровождающим, так спокойнее. Хоть, вроде бы, и не время, ты и тут нужен, наступление всё-таки, - капитан на миг задумался и добавил:

- А, ладно, сегодня наступать, похоже, не будем, а ты часа за три  обернёшься. Вы же в Алексеевке сидите? – повернулся он к Морозу.

- Так точно, в Алексеевке, - кивнул головой Иван, - что тут ехать… Товарищ капитан! – вдруг почти взмолился он, - позвоните в полк, меня ведь четверо суток нету, мамке похоронку пошлют, а у неё сердце слабое, а, товарищ капитан!

- Это ты прав, лейтенант, - берясь за талефон, сказал капитан, - мамку жалеть надо, мамка у нас одна, - он неожиданно для Ивана запнулся на полуслове. Откуда  Ивану было знать, что неделю назад капитан Коренев, проходя в наступлении через родное село, увидел стропила своего сгоревшего дома и узнал, что и мать, и младших сестрёнку с братом немцы расстреляли за то, что отец был в партизанах. И стуконул об этом немцам их односельчанин дядька Варварив, которого все пацаны отчего-то боялись, хотя ничего такого мужик никому и не делал. Лишь иногда в его глазах мелькала лютая ненивисть, от которой не было спасу никому – похоже, Ваварив ненавидел всё и всех, включая детей и жизнь, как таковую.

Варварив ушёл с немцами, пропал с концами. И лишь после войны, когда по Союзу прокатились суды над предателями и изменниками Родины, сельчане узнали, что он был потомственным бандеровцем, к ним в степи попал во время коллективизации, но оставался верен делу «великой Украины». А фамилия «Варварив» - типичное западэнское призвыще, и именно носители подобных фамилий  пополняли чаще всего ряды так называемых «хиви» (от немецкого Hilfswilliger, «желающий помочь»), лиц, добровольно шедших в услужение к немцам.   

А капитан Коренев в той войне выжил, закончил её подполковником, заместителем командира дивизии, расписался на Рейхстаге, но в  своё село не вернулся. Лишь иногда он наведывался на родные могилы и стоял над ними, веря и не веря, что такое было возможно. Потому что смерть женщин и детей  на фоне мирной жизни, которая настала, казалась невозможной, как казалось невозможным падение человека до уровня фашизма. 

Кстати сказать, отец тоже лежал вместе с смьёй на окраине родного села – их партизанский отряд попал в засаду, как и большинство отрядов южных украинских степей, и в живых из ста с лишним человек от той засады осталось пятеро…

…В полк  Деева капитан Коренев тут же сообщил, сказав, что лейтенант Мороз живой и будет в расположении через пару часов.  Он же выделил  лейтенанту полуторку, правда, без сопровождения – появилось что-то срочное, и младший сержант Колдун остался в окопах. Так что покатили они по «бескрайней украинской степи» на пару с молчаливым пожилым шофером и не проронили ни единого слова за всю дорогу – двум молчунам было хорошо и так. 

Лишь однажды шофёр, услышав сквозь шум мотора посторонний звук, высунулся из кабины, посмотрел назад и сказал:

- Показалось. Думал, «мессера».

«Что за сучья порода – «мессера»,  все их боятся», - подумал лейтенант, имея в виду шофёра тыловой полуторки. - «Ну, погодите, гады, недолго вам боговать, -  он машинально   стиснул руки, - у нас теперь не «чайки» да «ишаки», у нас теперь всё серьёзно,  посмотрим, у кого вираж круче!».

…Первый человек, которого он увидел у аэродромного шлагбаума, была Люда – она отпросилась у Аникина и пошла встречать Ивана.

- Не пустите, товарищ старшина, пойду без разрешения. А там хоть расстрел, - сказала она Аникину, отпрашиваясь со службы.

 Аникин долго на неё смотрел, крутил головой, хмыкал под нос и, наконец, совсем не обидно сказал: 

- Дура! Какой расстрел! А  детей кто рожать будет, я, что ли? На сегодня, товарищ рядовой, вы свободны, -  добавил он официально. - Но чтобы завтра – как штык, дел невпроворот.  

Люда, зардевшаяся, как маков цвет, от упоминания о родах, приложила руку к пилотке, сказала «есть» и пулей вылетела за дверь старшинской каптёрки. 

Она просидела на КПП часа полтора, пока, наконец, из  облаков пыли не вынырнула полуторка. Не успела  машина остановиться, как из кабины выскочил её Иван, страшно исхудавший и весь в расчёсах от комариных укусов – Люда, не помня себя, бросилась ему на шею и оцепенела на долгие-долгие минуты. Ни при чём были дежурные по КПП, подавальщица Рая, принёсшая им обед, какие-то случайные ходоки и ездоки через пропускной пункт, их для Люды просто не было. Был только её Иван, от которого пахло бензином, порохом и ещё почему-то конским потом – всё это она вдыхала и не могла надышаться. Потому что то был запах её любимого мужчины, и без этого мужчины не было ей жизни на земле.

- Я думала, с ума сходят  с горя, - сказала она позже Ивану, - оказалось, можно сойти и  с радости. 

Взявшись за руки, они шли к штабу, и надо же такому случиться – им навстречу своей крадущейся походкой не шёл – плыл старший лейтенант Крюков. Который, увидев их издали, пошёл быстрее, чтобы они не успели свернуть на боковую тропинку.

- Объявился? – спросил он Ивана, подходя, -  поздравляю. – Крюков, никогда не подававший никому руки, протянул её сам и крепко тряхнул ладонь Ивана. – И хорошо, а то твоя зазноба все слёзы выплакала. Зайдёшь потом ко мне, расскажешь эпопею.

- Чего рассказать? – не понял Иван.

- Про приключения свои расскажешь под протокол, - пояснил особист и спросил, щелкнув ногтем по «Красной звезде»:

 - Так с орденами и летал?

- Да я всегда,..- замялся Иван, - да и некогда было, взлетал по- срочному, куда тут…

- Ясно, -  ответил старший лейтенант, - можете быть свободны.

Они разошлись, причём Люда, было такое впечаление, даже не заметила Крюкова – как держалась за Иванову руку, глядя на него, так и продолжала стоять в полном оцепенении.

«Вот дурёха, - подумал беззлобно Крюков, - знала бы ты, как тебе повезло, что парашют, похоже, всё ж таки раскрылся. И что просвистело мимо. Ведь не вернись Мороз, и, считай, светили тебе лагеря, крайнего всё равно бы назначили. И, скорее всего, это была бы ты».

Особист вдруг явственно почувствовал, что у него с души упал большой холодный камень. Потому что очень ему не хотелось шить дело этой беззащитной Люде, которая, он был уверен, в конце концов, взяла бы вину на себя и загремела бы по статье «убийство по неосторожности» в места, о которых было страшно думать. И пристроить  парашютоукладчицу в эти места предстояло ему,  капитану Крюков. 

А лейтенант Мороз влился в боевую работу через день после возвращения в полк - день этот дал ему комполка для общения с Людой и отдыха.  Отдохнул он, как же: когда через день  лейтенант явился на построение полка, увидевший его майор Деев только хмыкнул. Потому что подчинённый имел такой вид, как будто на нём всю ночь возили на кухню воду – синие круги под красными глазами, болтающийся до колен ремень и хлопавшие по икрам сапоги. Дополнял картину фиолетовый засос на шее, который он пытался скрыть  воротом гимнастёрки, но по-мальчишечьи длинная шея сводила на нет  его ухищрения.

- Готовы, товарищ лейтенант, работать? – официально спросил его подполковник, игнорируя хихиканья в строю.
- Так точно, товарищ подполковник, готов, - ответил Иван бодро, - если самолёт дадите, - добавил он зачем-то, хоть и так было ясно, летать ему не на чем.

- Самолёт дам, - ответил Деев, - возьмёшь машину замполита, он приболел. Да проверьте всё перед вылетом, замполит жаловался, вроде бы глохнет на взлёте. 

- Так точно, товарищ командир,  есть, проверить перед полётом, - отчеканил лейтенант, обрадованный тем, что он снова становится в привычную колею, а измождённый вид и засос на шее ему прощаются. 

Было затишье перед  новым штурмом «Голубой линии», вылеты ограничивались задачами разведки, уточнения линии фронта, доразведкой немецких позиций и штурмовкой  выявленных объектов на территории врага. 

Но в первую очередь – защитой Малой земли, которую немцы решили во что бы то ни стало сжить сосвету. 

                                Крюков. Первые сомнения
С некоторых пор он стал явственно ощущать, что существует в его службе некий элемент, который он, оказывается, не приемлет, какие бы резоны ни приводил заместитель начальника Управления подполковник Мерщий.

«Ну и фамилию ты себе выбрал, товарищ подполковник! – подумал он в который раз («мерщий» по-украински «скорее»)». «У тебя как будто лучше! - огрызнулся далёкий подполковник, - крюк он и есть крюк, туши подвешивать!».

А упомянутый элемент заключался в том, что им, рыцарям без страха и упрёка, приходилось иногда подтасовывать факты. Причём, делать это, нутром чувствуя невиновность фигуранта, лишь бы закрыть дело, выявить ещё одного  шпиона  и получить за это сдужебные блага, к которым каждый из них так стремился. Это и награды, и продвижение по службе, и премии, и жильё, и лояльность начальства, что, возможно, было самым весомым в системе ценностей, бытовавших в их среде.

Никогда до этого не возникало у Крюкова колебаний, как следует поступить в случае лёгкого сомнения в вине фигуранта: если того требует великая цель, великое дело, которому он служил, надо закрыть глаза на сомнения и поступать, исходя из интересов Родины. Он и закрывал, и подписывал обвинительные заключения, но с каждым разом делал это тяжелее и неохотнее – накапливалась усталость от «закрытых глаз», и он, хочешь – не хочешь, начал ощущать внутреннее сопротивление процессу. Пока ещё пассивное, но Крюков, зная себя, понимал, что рано или поздно он не выдержит, а чем это кончится, можно было только гадать.

«Война проклятая, - думал он, - не только калечит, но, как оказывается, и лечит. Эх, хорошо быть идиотом, ни тебе печали, ни воздыхания», - вспомнил он бабушкину присказку, и отсюда сам собой выплыл вопрос, как бы бабушка отнеслась к тому, что её внучок делает в жизни? 

Это был запрещённый приём, потому что бабушка, которая не могла зарезать курицу, наверняка бы умерла от ужаса, узнай она о  работе  внука.

Выходило, он своей профессией предавал память единственного человека на земле, который его искренне, без огладки, любил, а что такое предать любовь, знали, кажется, «даже большевики», - подумал он и оглянулся: не подслушал ли кто его мысли.

…Комариное зудение, переросшее в оглушительный вой, заставило Крюкова  оглянуться – над КПП на высоте метров тридцати вырвалась на оперативный простор пара «Лавочкиных» и пошла крутить бочки. Обозначая количество сбитых в недавнем бою немецких самолётов, и  накрутил их каждый по паре.

Бортовой номер ведущего Крюков заметить успел, это был, понятное дело, двадцать третий номер Сагайдачного –  перед полётом ему сообщили, что Тамара родила, и  в сегодняшнем бою папаша открыл счёт будущего лётчика, своего сына. 

Эта простенькая сцена резонула Крюкова по сердцу. Потому что опять поведала о радостях, которых не было в его жизни, и он впервые со всей откровенностью подумал, что людям, пишущим стихи, в контрразведке делать нечего. «А где же есть, что делать? – подумал он почему-то, - я, выходит, как Базаров – лишний человек? Ни хрена, товарищи, на войне всяк сгодится. Пойду хоть в штрафбат. И хрен с ним!». 

Он настолько удивился своему порыву, что, не дойдя до КПП, куда направлялся по мелкому делу,  резко повернулся и зашагал назад откуда-то взявшейся почти строевой походкой – развернув плечи и делая отмашку руками.

Придя в свой закуток, он сел за стол,  зажёг которую за сегодня папиросу,  достал из сейфа початую бутылку водки, собрался налить… И не налил, подумав, что от водки наверняка станет хуже, а начнёшь решать проблемы с её помощью – укатишься чёрт знает, куда. Причём, без гарантии возврата – мало на Руси примеров.

Убрав бутылку, он вытащил из того же железного ящика дело парашютоукладчицы Григорьевой Л.А. и сел писать отказ. Хоть по правилам не имел права закрывать дело до тех пор, пока не будут опрошены сельчане,  свидетели падения Мороза, – мало ли что могло всплыть.

«Ни хрена там не всплывёт, - злобно подумал особист, - она за ним, как за малым дитём смотрит, и чтобы парашют косо уложила? Бросьте, товарищи, это  вообще совести не иметь, чтобы девку эту посадить. Точка». И он решительно подвинул к себе лист бумаги.

Отказ получился такой витиеватый, что подполковник Мерщий, утверждая его, позвонил Крюкову по ВЧ и недоуменно спросил:

- Что это ты, друг ситный, тут наколбасил? Из твоей бумажки следует, что их не наказывать – награждать надо! Откуда эта симпатия к возможным преступникам, откуда это «честно исполняют свой долг»? - Он весомо помолчал и сказал с явной ухмылкой: 

- Не встречал я на нашей службе  адвокатов, ты первый. – Он снова помолчал, шурша бумагами, и вдруг сказал:

- Бросай всё и прилетай. Чую, спасать тебя надо, неровен час, во вражеском лагере окажешься. 
 Выслушав этот пассаж начальства, Крюков как стоял у стола, так и сел на него. Давно отключился подполковник, в дверь без стука сунулся доверенный человек, порученец Круговых, а он всё сидел на столе, болтал ногой и повторял про себя, как заклинание: «в стане врагов, в стане врагов, да-да». На мотив довоенной блатной песенки про «гоп со смыком».

Настал вечер,  стих грохот аэродрома, Крюков встал, наконец, со стола, приняв, похоже, какое-то решение. 

- В стане врагов я, конечно, не окажусь, но и из ордена меченосцев уходить, видимо, придётся. Потому что рано или поздно шею я себе сворочу, здесь как на футбольном поле: либо соблюдаешь правила, либо с поля вон.

Этот «орден меченосцев» забрёл ему в голову из какого-то выступления товарища Сталина. И хоть этот  титул Верховный  присвоил партии большевиков, Крюков считал, что в значительно большей степени он подходит для воинов спецслужб -  МГБ, НКВД, «Смерша» и прочих глубоко засекреченных карательных подразделений, призванных с мечом охранять безопасность великой Родины. «Находящейся во вражеском окружении», - шепнул голос и мгновенно охладил задор капитана. Потому что его Родина действительно находилась в страшном вражеском окружении, и бросать её в такой ситуации было откровенным предательством. 

Вилы получались знатные: с одной стороны – все эти Люды, Морозы, Сагайдачные, Роговы и Мурашки, на которых у Крюкова, как оказалось, не поднималась рука. А с другой – огромная страна, его Родина, которая, корчась в окружении врагов, рассчитывала на него, как на защитника. 

«И есть ещё подполковник Мерщий, которому завтра нужно будет что-то блеять», - подумал он и решил, что возникший вопрос с кондачка не решить и надо крепко думать. Выработать, в соответствии с марксистско-ленинской философией, тактику и стратегию завтрашней битвы.

 А в том, что завтра ему предстоит битва, капитан  не сомневался. Потому что собравшийся его спасать подполковник настроен, судя по тону, решительно.

Ночью, лёжа без сна, Крюков пытался вспомнить, когда началось это его раздвоение, делёж тех, кому он служил, на Родину и народ.

Так, походя, он определил суть проблемы: для них, служителей закона, Родина существовала сама по себе, а народ – сам по себе, и трагедия была в том, что они почти никогда не воспринимали эти категории, как единое целое. И скажи ему кто, что вон тот зачумленный окопник и есть народ, частичка Родины, он ещё вчера послал бы такого философа по всем известным в России адресам. И не застеснялся бы. Но случился парадокс: чем дольше он воевал, чем с  большим количеством советских граждан, одетых в военную форму, общался, тем успешнее количество перерастало в качество, и  он всё отчётливее понимал, что это и есть его народ, которому он служит. И именно из этого народа складывается Родина,  и они, в сущности, одно и то же. А он, докапываясь до истины, защищая всех этих Людмил, Морозов, Сагайдачных, Мурашек и прочих, защищает Родину.

Это и была истина, к которой он стремился, и,  обретя которую, растерялся, не зная, что теперь с  ней делать. Ведь параллельно выплыло ещё одно опасное знание: не судьбы  фигурантов по тому или иному делу интересовали коллег и начальников, да до недавнего времени - и его,  капитана Крюкова, - что  им эти судьбы! Их интересовало количество выявленных врагов, только этими цифрами   оценивалась их работа. А тот факт, что обрекают они на муки, а иногда и на погибель, людей, чья вина не доказана до конца, мало кого трогал – подумаешь, какая-то Людмила пошла по этапу. 

И получалась, что не на страже Родины он стоял, но творил что-то совсем другое, мало того – преступное.  «Это кому же я служу? – спросил себя, ворочаясь без сна, Крюков, - и куда меня такая служба заведёт? Бежать надо, пока не поздно и крови на руках нет. Рыцари без страха и упрёка, ваш-ш-у мать!».

В ту ночь  Крюков заснул только под утро и впервые за службу проспал подъём. Утро выдалось яркое, как будто  не было войны, и облегчило его ночные страдания. Но, прислушавшись к себе, он понял, что страдания эти никуда не делись, и рано или поздно придётся принимать решение, что с собой делать дальше.

«Чёрт вас знает, - подумал он о коллегах,-  каста вы, что ли, особая, не сомневающаяся в своей правоте? Откуда вас столько набралось, в одну же школу ходили». 

Над его головой пронеслась шестёрка «Лавочкиных», эскадрилья уходила на задание, начинался очередной день войны. А Крюков вдруг ощутил одиночество – он не принадлежал этому миру, в котором правил службу, он был здесь сам по себе. А его мир - где-то там, среди  коллег-особистов, у которых были свои заботы, очень отличавшиеся от забот Деева, Сагайдачного, Мороза и других его временных подопечных. 

И этой ночью он окончательно понял, что и в том далёком мире он тоже был чужаком и вряд ли когда станет своим – как ни прикидывайся он, люди фальшь чувствуют и относиться к нему будут соответственно. 
                                       Чьи в парашюте дыры
Полететь к подполковнику Мерщий в тот раз не получилось – приспели дела, требовавшие немедленного реагирвания.

 Он узнал о дырах в парашюте Сагайдачного в этот же день – услышал в столовой разговор двух девушек-укладчиц. Одна из них, круглолицая, с длинными ресницами над кукольными глазами, говорила другой, судя по  взгляду - смертельно уставшей девушке. 

- Ты представляешь? В  зонтике целых шестнадцать дырок! Говорят, наши стреляли, - выпучив в ужасе глаза, живописала она. – Везунчик этот Сагайдак, прямо в рубашке родился! Повезло Томке, такого парня отхватила.

«Опять Сагайдачный, - подумал Крюков, делая вид, что разговор укладчиц его не интересует. – А что это за история с дырками? И почему я ничего не знаю?».  

Идя по коридору к своему закутку, он услышал громкие звонки телефона – это в его кабинете разрывался от усердия эбонитовый аппарат, который он всё не удосуживался заменить, - уж больно неудобной и тяжёлой была в нём трубка. 
- Слушаю, - сказал он, но в трубке уже звучали короткие гудки – кто-то, не дождавшись ответа, отключился. 

Капитан посмотрел на часы – в пятнадцать ноль-ноль обещал звонить подполковник Мерщий, и  Крюков подумал, что, возможно, это он и был – часы показывали без пять три. И когда телефон снова забился в истерике, он снял трубку после первого звонка.

Но это оказался командир хозроты старшина Аникин, который просил капитана принять его в любое удобное время.  Необычные для старшины словесные выкрутасы Крюкова насторожили, и  он подумал, что у Аникина к нему, скорее всего,  какое-нибудь щекотливое дело.  
Дело оказалось вполне обыденным – старшина принёс  для визирования акты на списание госимущества, среди которых значился и выбывший из строя парашют – его цепкий глаз контрразведчика ухватил мгновенно.
- Что за парашют? – бесстрастно спросил он старшину, подумав, что это, должно быть, и есть тот самый парашют, о котором щебетали девушки в столовой, и который хитрован старшина включил в общую опись наравне с кухонной утварью, тарными бочками, табуретками и другим имуществом, утраченным при передислокации полка. 

- Парашют майора Сагайдачного, - не моргнув глазом, доложил старшина, - при  пролёте над немецкой территорией с земли стреляли, и купол получил шестнадцать пулевых пробоин. По нормативам подлежит списанию, как получивший повреждения, делающие невозможным дальнейшую эксплуатацию.

Эту тираду старшина выпалил на одном дыхании – чувствовалась армейская закалка. 

- Что ты как на плацу, - сказал капитан и уточнил: - а точно его  немцы обстреляли? Не наши, случайно? Такое бывало: перепутает пехота нашего лётчика с немцем, и давай лупить.
И он посмотрел на Аникина цепким взглядом, который выработался сам собой в процессе общения с контингентом, как называли смершевцы своих подопечных.

- Никак нет, товарищ капитан, - отвечал спокойно старшина, - немцы. Рапорт товарища майора Сагайдачного прилагается.

И он вытащил из папки лист бумаги, заполненный ровными рукописными строчками.

- Ладно, - сказал капитан, подписывая аникинские бумаги, - немцы – так немцы.

Старшина ушёл, а Крюков, который любое сомнение трактовал в свою пользу,  снова подумал о разговоре укладчиц, случайно услышанном в столовой. Откуда рассказчица взяла, что Сагайдачного обстреляли свои, думал он, ведь свидетелей этому, понятно, нет. Значит, в случае чего, придётся их искать. « В случае чего – «чего»? – спросил он себя, - ты же не собираешься заводить дело, пустое это всё. Как смотреть, - ответил  двойник-оппонент, - может, и не пустое. Если его действительно обстреляли свои, то этих «своих» следует выявить и примерно наказать, чтоб другим неповадно было». 

Выходило, что военная судьба снова давала Крюкову шанс раскрутить общеармейское дело, а  это были не шутки, это значило минимум орден или  большую звезду на погоны. Это – довод за раскрутку.  Что касается доводов против…
 Первый и основной: начни он крутить это дело, и ему гарантирован гигантский, невообразимый геморрой, который и представить пока трудно. Ведь что значит найти в пехотном подразделении  стрелков по сбитому лётчику? Это значит, ехать на передовую, в штрафное, по слухам,  подразделение, допрашивать весь полк с совершенно неясными результатами. И если никого не удастся найти – получишь от начальства   очередной пинок за непростительное растранжиривание времени и сил.
 А с учётом того, что, судя по всему, вот-вот начнётся новое наступление на «Голубую линию», которое перетасует дивизии и полки в соответствии с  новыми задачами – попробуй, найди в этой каше нужный тебе полк…
Так что надо очень хорошо подумать, прежде чем начинать строить иллюзии об орденах и внеочередных воинских званиях. 

Это первое. Второе. Никак не получается у них с Сагайдачным расстаться если не навеки, то хотя бы на ближайшие месяцы, военная машина снова и снова сталкивает их лбами, и от этих сталкиваний у обоих летят из глаз фейерверки. И капитану чисто по-человечески не хотелось схлестнуться с комэском ещё раз, тем более, обвинять его во вредительстве – все бы вредители воевали так, как майор.  
К тому же, Крюков, изучив всю подноготную Сагайдачного, невольно проникся  к нему симпатией – до того похожи были их судьбы. И хоть не  было в характере у капитана предрасположенности к слезливому человеколюбию, но под воздействием обстоятельств нет-нет, да и просыпалось в нём простое человеческое сострадание. Как, к примеру, к девочке-укладчице Люде Григорьевой, у которой, как оказалось, и вины не было никакой: сбитый лейтенант Мороз   вернулся в полк, и вопрос о его нераскрывшемся парашюте отпал сам собой. 
Так и сейчас шевельнулось в его душе некое подобие жалости к Сагайдачному: только-только он, побратавшись со смертью, счастливо спасся, а тут – пожалуйте бриться, товарищ майор. И объясните, как вы, Герой Советского Союза, уважаемый и заслуженный мастер воздушного боя, вздумали покрывать преступников, обстрелявших вас при приземлении? Это откровенно попахивает вредительством, потому что стрелки, не будучи наказанными, в следующий раз  целиться будут лучше и убьют-таки нашего лётчика. А что такое сегодня подготовить лётчика-истребителя достойного уровня? То-то же!  Вот и выходит, что  такое укрывательство - прямая экономическая диверсия, которая в трудное для страны время граничит с вредительством со всеми вытекающими последствиями. И,  покрывая стрелков, вы, товарищ майор являетесь соучастником  вредительства. 
Понимаете, да? Ведь галиматья же дремучая, а поди, подкопайся!

Вот с такими обвинениями в то бедовое время отправляли людей на эшафот, и руки у сволочей, подписывавших приговоры, не дрожали, те самые «чистые руки», о которых с упоением говорил Феликс Эдмундыч.

…Это была та официальная позиция, которой капитан Крюков должен был руководствоваться, формируя свой подход к делу. Но, думая над коллизией, капитан вдруг ощутил,  что новое чувство, проснувшееся недавно в его душе к Люде Григорьевой, снова дало себя знать. И  называется оно, как ни крути, состраданием, сопереживанием, милосердием – какое ни придумай ему имя,  получается что-то церковное, слышанное в далёком детстве от бабушки…  

Встав на распутье, капитан Крюков прикидывал, что делать дальше, и всё больше склонялся к тому, что раздувать кадило из этой истории он не будет. А чем больше думал над тем, почему, тем отчётливее понимал, что сострадание побеждает. 

Ни за какие посулы Крюков не признался бы никому в этих мыслях, потому что и сам пока не знал, как к ним относиться. Шла жестокая война, и, враг, как учили наставники, стремился использовать весь набор человеческих слабостей. В том числе и сострадание к подозреваемому,  а его, Крюкова, жалость к укладчице Люде, майору Сагайдачному и прочим и подпадала именно под эту категорию. 
«В точку попал Мерщий, не продержаться мне долго в контрразведке, - вспомнил капитан своего начальника, - руки у меня, как завещал Дзержинский,  чистые, сердце горячее, а вот ум… Ум явно подкачал. Да, невесело. А всё стишочки эти, «не жалею, не зову, не плачу», да «я вас любил…».
Дело в том, что капитан Крюков писал стихи.

Поэты, по нашему мнению, вообще  отдельная человеческая категория, их психика и психология – диссертационные темы для соискателей степеней.  В чём я, пообщавшись с поэтами во множестве, совершенно уверен, так это в том, что  они, за редким исключением, патологически не способны на подлости и насилие. Истинные, настоящие поэты, поэты Божьей милостью. Исключения встречаются, но очень редко, потому что ты либо поэт, и тебе открыты горние выси. Либо насильник, и тогда тебе открывается ад. Середины не бывает. 

За примерами далеко ходить не надо: Адольф Гитлер, который в молодости начинал, как художник. Могут возразить: художник – не поэт. Поэт, товарищи, ещё как поэт. А Адольф стал тем, кем стал, в том числе и оттого, что не состоялся в ипостаси художника, мать-природа, дав азы художественного восприятия мира, не дала ещё и человеколюбия. 

Так что  званием «поэт» человека можно возвеличить. А можно и уничтожить, потому что, скажем, стражи революции, как называли себя чекисты, не могут писать стихов. Ибо это слабость.
И контрразведчик, пишущий стихи, - это, по мнению руководителей разведки, есть нонсенс, особенно во времена великих потрясений. 

Но, оставив абстрактные рассуждения, приведу два стиха Крюкова, из которых будет ясна его эволюция и тернистый путь, который пришлось  пройти капитану в поисках истины.
Не замылится глаз, и не дрогнет рука,

Я сомненья в себе одолею.

Будь железным, как Феликс, 
Коль служишь в ЧК.
За Отчизну  ведь сердцем болею!

Это писано в младые годы, курсантом спецшколы. И через двадцать без малого лет:

Упаду. Напоследок привидится мне

Сгусток солнца в зените багрового дня

И распластанный всадник на красном коне,

По кровавой пустыне несущий меня.

Ярко-алые маки горят на стерне,

Там, где падает кровь на ковыль и жнивьё.

Я хочу умереть, как солдат,

На войне.

Это будет не смерть,

Но бессмертье моё. 

Комментировать не хочу,  но  прогресс, мне кажется, очевиден.
Не хочется и богохульствовать, рассуждая о том, что война, дескать, имеет и положительный аспект, это уже за гранью разумного. Но тот факт, что война – великий учитель, отрицать невозможно: люди, прошедшие военное лихолетье, лучше тыловиков знают, что такое добро и зло. И какая цена на основные человеческие категории типа любви и ненависти. 
Но, конечно же, не дай нам Бог учиться у войны… 
…Перед тем, как принять решение, капитан Крюков был обязан поставить в известность непосредственное начальство в лице подполковника Мерщий. Он понимал, что подполковнику нужно докладывать готовое решение, а не спрашивать совета, Мерщий этого не любил. И чтобы окончательно приплыть к какому-то берегу,  капитан решил первичное расследование всё-таки провести, допросить под протокол давешнюю болтливую парашютистку, а также выяснить, в расположение какого  полка свалился на парашюте майор Сагайдачный.    

Знал бы он, какая морока его ожидают, зарёкся бы копать. 
Результат допроса парашютоукладчиц был нулевым: лупоглазенькая не помнила, от кого она слышала, что стреляла  по Сагайдачному наша пехота.  Помотав её на наводящих вопросах, капитан толку не добился, а пришёл к заключению, что перед ним сидит абсолютная дура, и отпустил её с миром. 
«И на кой хрен вас в армию берут! – в сердцах выругался капитан, когда парашютистка ушла. - Лучше бы дома коровам хвосты крутила». 
Не сообщили ничего путного и её товарки, в один голос утверждавшие, что ничего такого не слышали, а откуда Танька, в смысле ефрейтор Розанова, взяла байку про обстрел  капитана своими, они знать не знают и духом не ведают. А Танька, в смысле ефрейтор Розанова, известная пустомеля и туфту гонит без стеснения.
- Идите, - сказал очередной трещотке уставший от женского пола капитан, - да позовите мне сержанта Якимца, он должен быть в коридоре. Не перепутайте, там ещё Якименко сидит. 
Но ни сержант Якимец, ни младший сержант Якименко, техник и механик из эскадрильи Сагайдачного, ничего по существу заданных вопросов сообщить не могли.  Так как никаких разговоров на эту тему не слышали, и не потому что глухие, а потому что таких разговоров личный состав полка не вёл. Точка. 
Официальный допрос старшины Аникина Крюков оставил на сладкое, чтобы старшина, вторый час маясь в коридоре, дошёл до кондиции – авось что-нибудь, ошалев от ожидания, и выболтает. Он, имея опыт общения с Аникиным, конечно, понимал, что надеждам сбыться не суждено, но решил для протокола отработать ситуацию до конца. 
Старшина бочком пролез в узкую дверь, строго по уставу встал во фрунт, приложил ладонь к виску и доложил, что по приказу прибыл. Мельком взглянув на его фигуру, на растопыренные пальцы, на блин видавшей виды  фуражки, капитан хмыкнул и, несмотря на старания Аникина, подумал: «Не строевик. Но хитёр, собака, – пробы ставить некуда». Он указал старшине на табурет, и тот, неуклюже повернувшись в тесноте каморки, присел на краешек.
С Аникиным капитан решил не хитрить, потому что понимал: хитростью из старшины ничего не выжмешь и ещё неизвестно, кто кого перехитрит. А вот разговор по душам, думал Крюков, может что-то дать. 

- Вот что,  Василий Николаевич, - сказал он, заполняя графы протокола допроса свидетеля, - как я тебе раньше говорил, мне сорока на хвосте принесла, что в Сагайдачного стреляли свои. Ничего такого не слышал? – он посмотрел в переносицу Аникина долгим взглядом. – Подумай хорошенько, прежде чем ответить.
- Да что ж тут думать, товарищ капитан! - старшина хлопнул себя по коленям, -  ничего такого я не слышал, -   он подался вперёд,  всем своим видом демонстрируя готовность помочь следствию. – Да я вам уже докладывал, помните?  И товарищ   майор  Сагайдачный сами написали в рапорте: стреляли немцы. С них станется, товарищ капитан, душегубы – они и есть душегубы. 

И старшина взялся пространно  рассуждать о негласной договорённости сторон не стрелять в сбитых лётчиков, которую немцы вероломно нарушили. 

- Душегубы, что вы хотите, - снова повторил  он - Крюков лишь морщился, глядя сквозь папиросный дым на этого певуна. 

«Не будет дела», - подумал каптан, дослушав старшинские  рулады.

- Значит,  по делу ничего сообщить  не можете, - констатировал он, - ну, хорошо. В смысле – ничего хорошего. Стоит дело, -  капитан сделал доверительные глаза. –  Войди в моё положение, старшина: если всё-таки стреляли наши, надо выявить и наказывать, причём, без пощады: не убили сегодня – убьют завтра. Что думаешь, Василий Николаевич? 
- Оно конечно, товарищ капитан, -  закивал Аникин, - такое спускать нельзя. От своих помереть – дело дурное. Хоть и война, - добавил он и замолчал, глядя на Крюкова вопросительно, – что, мол, ещё тебе от  меня надо? 
 - Так, может, слышал что, Николаич? -  опять спросил капитан, - нет? Ну, на нет и суда нет. Распишись. – Он протянул старшине ручку. – А я на тебя рассчитывал.

- Да, товарищ капитан, да Боже ж мой, - бормотал старшина, подписывая протокол, - я с дорогой душой! Так  сказать же нечего! Слава Богу, что   майор наш живой. Вы уж там по своим каналам узнайте, и если правда наши стреляли, не давайте спуску! 
Старшина предвосхитил следующий шаг Крюкова – он действительно собирался связываться с коллегой, курирующим полк, на территории которого приземлился Сагайдачный. 
Старшина ушёл, одарив напоследок Крюкова взглядом, полным смирения, а капитан минут через десять связался с коллегой, и то, что от него услышал, лишь усилило подозрения. 

- Да там штрафбат стоит, - ответил по телефону далёкий коллега,  старший лейтенант Трубилин, - командует ими капитан Просуленко. Вернее, командовал. Его с ранением вчера в санбат отправили. Нового пока не прислали, распоряжается  майор Лабко. Так что звони ему. А у тебя какой вопрос?

«Елки-палки, - думал Крюков, слушая коллегу, - всё-таки штрафбат! Да, эти могли, они на весь белый свет злые. Иметь с ними дело…».
-  Что кого-то сбили над  их окопами, знаю, -  сказал Трубилин, выслушав Крюкова, - но чтобы по лётчику  они стреляли…нет, не слышал. Хотя штрафбат…Странно. Ладно, уточню, - на паузе сказал он и повторил: 

- Странно. Мне бы доложили. 

«Ну, баба с возу, - подумал, закончив разговор, Крюков, - пусть теперь у  него голова болит.  И всё же… Что мы имеем. Раскрути я это дело, мне плюс. А теперь, когда подключился Трубилин, все лавры ему. Это с одной стороны. С другой же… Связываться со штрафниками никакого резона нет, не признаются они нипочём. Потому что стрельба по своему лётчику – преступление. Кому ж охота вешать на себя ещё одно «деяние», особенно штрафникам. Можно и «вышку» схлопотать. Даже наверняка «вышку», потому что одно преступление уже на вороте виснет, просто так в штрафбат не отправляют. Значит, что? А то и значит, что ничего, кроме геморроя, я не поимею. И Трубилин тоже. Но пусть уж лучше Трубилин. Его епархия, ему и геморрой». 

Приняв решение, капитан успокоился и с чистой совестью  позвонил подполковнику Мерщий. Который, выслушав его соображения, думал с минуту, затем сказал:

- С твоей точкой зрения согласен. Мороки больше, чем выгоды. Так что пусть твои коллеги парятся. 
Он помолчал, что-то прикидывая, и, наконец, спросил: 

- Сам-то как думаешь? Наши стреляли?

Вопрос был, конечно, с двойным дном, и от ответа Крюкова зависело, какое решение примет начальство: подполковник, хоть и благоволил к капитану, но своя рубашка ближе к телу, и из-за подчинённого попасть впросак заместитель начальника управления не хотел.  
- Тут всё упирается в штрафбат, товарищ подполковник, - почуяв настроения начальства, отвечал Крюков. – Стреляли они, не стреляли… Из  штрафных клещами ничего не вытащишь, отопрутся от всего, им лоб зелёнкой мазать охоты нет. К тому же, Трубилин об этом случае узнал с моих слов, не донесли ему информаторы. Значит это что-нибудь? Думаю, одно из двух: либо и вправду не стреляли, либо стреляли такие, что доносить на них для трубилинского информатора – себе дороже. Так что пусть его. Напишу  старлею сопроводиловку и отправлю дело с нарочным, пусть разбирается. По принадлежности - это их дело, их фигуранты замешаны. А мы – сторона пострадавшая. Имею в виду Сагайдачного. Который, кстати говоря, мог и не понять, кто по нему стрелял: определить в горячке боя, где свои, где чужие, думаю, довольно трудно. 
- Гм, гм, - донеслось из трубки. – Ну, добро. Действуй. 
Не успел Крюков положить трубку, телефон зазуммерил снова. Звонил   подполковник Деев, который начал со странного  вопроса.

- Сагайдак у тебя?

- Ну, товарищ майор! Ни тебе «здравствуй», ни тебе «как дела»… Куда спешите? – У Крюкова после разговора с Мерщий явно улучшилось настроение, и он был непротив слегка пошутить. – Давно от меня ушёл. Ещё вчера. А что, потерялся? 
- Потерялся, - ответил Деев озабоченно, - куда ни позвоню – «только что вышел», «пять минут, как ушёл».  

- Ну, ко мне он вряд ли заглянет, - сказал Крюков, подшивая в папку бумаги, - но если вдруг – передам, что ищете. 

- Ты уж передай, - Деев явно торопился закончить разговор, - очень нужен. 

Положив трубку, Крюков встал из-за стола и прошёлся по кабинету – три шага вдоль стены к окну и три шага назад. «Живут же люди, - подумал он, - очень друг другу нужны. А попробуй я сказать, что мне кто-то «очень нужен», что подумают? Что за служба такая! И ничего поменять нельзя, невозможно: сразу волчий билет и на цугундер.  Вот попал, так попал! Ну, ладно, перемелется – мука будет».
Он снова уселся за стол и начал сочинять сопроводительную записку для  старшего лейтенанта Трубилина.
                                       Кровавая дань войны
   На войне сны почти не снятся: какие сны после шести вылетов? Добраться бы до койки и заснуть на лету, ещё не донеся головы до подушки. 
Но исключения иногда всё же бывает. Приходит ночной кошмар, как будто о чём предупреждая.

Лётчики – народ суеверный, с приметами носятся, как с писаной торбой, но иногда кажется, что носятся не зря. 
Конечно, по поводу  примет и суеверий политработники, партийные и комсомольские бюро разъяснительную работу среди личного состава ведут, но, скажем откровенно, без энтузиазма. Потому что какой может быть энтузиазм, когда Колю Прибыльского сбили именно после того, как он побрился перед вылетом? И хоть сто раз тверди, что это простое совпадение, народ остаётся себе на уме и поутру становится в строй сплошь небритый. Мотивируя щетину на подбородках раздражениями кожи.

- Что, у всех сразу? – вяло поинтересуется  Деев и махнёт рукой: брейтесь, когда хотите, лишь бы живы были. 
Да и что ещё скажешь, если стоящий на правом фланге комиссар полка казак Пименов – в такой щетине, что удивительно, как  это может быть: борода у него растёт почти  из глаз, а смуглая кожа вкупе со щетиной делают   его похожим на выходца из Африки. У него и радиопозывной соответствующий – Мавр.
Как, спросите, щетина характеризует комиссара, который, как того требуют уставы и наставления, должен служить примером для личного состава?

Положительно, товарищи, характеризует,  совершенно положительно. Поскольку обозначает, что майор Пименов – замполит летающий, имеет на счету тринадцать сбитых, и его уже подали на Героя Советского Союза. 

Подстать ему партийные и комсомольские вожаки. То, что небриты  –  само собой. Но не это главное. А главное то, что все они тоже летают. И летают  так, что не стыдно проводить партийные и комсомольские собрания, - их слушают и слушаются лётчики, поскольку не штабные с ними ведут политико-просветительскую работу, иногда в ущерб личному времени, а свой брат-лётчик, который будет в завтрашнем  бою прикрывать твой хвост. Или ты его. 
А насчёт снов – иногда всё же бывает. И в случае  приснившегося кошмара или предчувствия – такое тоже бывает иногда – пилот может быть освобождён командиром от полётов. Не потому, что приснился кошмар, а потому что спал плохо, а невыспавшийся лётчик – верный кандидат в покойники, чего уж лицемерить. 

…Сагайдачному приснилась Тамара. Она стояла на  зелёном косогоре и смотрела грустными глазами в самую его душу. «Как ты без меня будешь?» – спросила Тамара и начала плакать, и Сагайдачный проснулся тоже в слезах и тревоге. 
«Ничего страшного, -  сказал он себе, -  через неделю демобилизуют, она уедет, вот и тоскует перед разлукой».

Тамара безмятежно спала рядом, и даже тени тревоги не было на её лице.  Иван успокоился, но неясная ночная муть из души никуда не делась. Он посмотрел на часы – было пять-пятнадцать утра, до подъёма оставалось сорок пять минут. Понимая, что уже не заснёт, он вышел на крыльцо, в пасмурное утро, закурил, посмотрел на небо – низко над землёй плыли серые космы тумана. «К утру разгонит, - подумал он, - полетим, ничего».
Через полчаса он поцеловал в лоб спящую Тамару, - она слабо улыбнулась сквозь сон – и ушёл на аэродром, с которого уже доносились утренние деловые звуки, глухие из-за тумана. 

- Что смурной? – спросил    подполковник Деев, с которым они нос к носу столкнулись на крыльце штаба.

- Спал плохо, - однотонно ответил Сагайдачный, - снилась какая-то неразбериха.

- Работать сможешь? – поинтересовался Деев, глядя на него подозрительно, - передышка, похоже, кончилась.
- Когда это я от работы отлынивал? – хмыкнул майор, - с великой радостью. Засиделся на земле.

- Лады, - сказал Деев, - сейчас определимся.

…После Сталинграда, к  Кубани, ситуация в наших  истребительных частях серьёзно изменилась: появились новые машины, не уступавшие, а то и превосходящие «Мессершмитты» и «Фокке-Вульфы» по ряду параметров. Изменился в значительной степени и лётный состав: много молодых ребят полегло, но те, кто выжил, стали настоящими воздушными бойцами. Можно сказать, что изменилось и настроение лётчиков: если в первой половине войны имели место такие явления, как мессеробоязнь и некая обречённость, то с  наработкой опыта появилась дерзость и тяга к воздушным схваткам. Из которых наши всё чаще выходили победителями. 

А боевая ярость, характерная для начала войны, обрела новое содержание, потому что была подкреплена новой техникой. И когда получалось, скажем, догнать и расстрелять «мессер», не было границ восторгам: ведь раньше выражение «догнать мессер» звучало издёвкой.   

Изменилась и тактика работы истребителей: лётчикам-фронтовикам удалось, в конце концов, убедить высокое начальство покончить с полётами на задания мелкими группами  -  на Кубани они стали летать минимум эскадрильями. Что дало возможность использовать, скажем, знаменитую «кубанскую этажерку» - эшелонирование самолётов по высоте, позволявшее группам мгновенно приходить друг другу на выручку.   
…Сагайдачный повёл эскадрилью на сопровождение девятки штурмовиков – Илы должны были  нанести удар по аэродрому в станице Гостагаевской. Начиналась  новая волна нашего наступления на Голубую линию, и день обещал быть жарким. 

Заходить на аэродром решили с моря – ушли за береговую линию километров на пятьдесят, развернулись на сто восемьдесят градусов и, маскируясь в низких облаках, пошли к цели. И увидели на аэродроме хвосты пыли – им навстречу взлетали немецкие истребители. 

По данным воздушной разведки, аэродром прикрывало три зенитных батареи и три – «эрликонов», которые молчали, ожидая, когда штурмовики войдут в зону обстрела.  Они и вошли: три «ила», снизившись до бреющего, взялись за батареи - сверху было похоже, будто гигантский плуг идёт по земле и тянет за собой дымящуюся борозду. Борозда прошлась по краю аэродрома, там что-то начало рваться, возможно, боезапас зениток, и вверх полетели  рваные ошмётки. 

«Илы», окончив пахоту справа, развернулись и пошли назад уже по левому краю – картина повторилась один в один. 

Но по-прежнему неистовствовали автоматические «эрликоны»,  хоть  поразить штурмовиков не могли – те шли метрах в десяти над землёй и для «эрликонов» были, в сущности, неуязвимы. 
- Вяжи «худых», Рыжий, - увидев, что взлетевшие таки «мессера» нацелились на «Илов», приказал по рации Сагайдачный командиру основной группы старшему лейтенанту Черных. – Помогу, если что.
 Черных довернул вправо и его четвёрка, оставляя за собой  дымные следы,  понеслась навстречу «Мессершмиттам».

Небо над аэродромом всё еще цвело букетами разрывов. Стреляло всё, что могло стрелять – кроме «эрликонов»  даже безвредные сигнальные ракеты взлетели в небеса. 
Основная группа «илов» пошла прямо на разрывы, как будто их не было. Каждый выбрал себе цель, и теперь, не обращая внимания на заградительный огонь, поливал землю из всех стволов, в том числе  реактивными снарядами. 

 Пара  штурмовиков снова взялась за настырные «эрликоны»: полого спикировала на  батарею, и  от неё тут же полетели вверх дымящиеся обломки.
- Сайга, со стороны моря –  шестёрка «худых», - захрипел в наушниках голос Лени Маленьких – он вёл резервную группу и видел сверху весь район.  – Идут на твоей высоте. О! А это что за гутен морген? – спросил он вдруг. – Соседи, что ли? «Яки» откуда-то взялись, - пояснил Лёня – перехватили «мессеров».

- Не отвлекайся, «Илы» на боевом. Работаем, - сказал Сагайдачный, и его четвёрка встала в круг чуть выше штурмовиков. 

- Да сколько ж их тут! -  донёсся сквозь треск голос Лёни, - на тебя пикирует четвёрка «мессеров». – И тут же, без перехода, приказал ведомому: - Атакую, прикрой!

Что творилось наверху, Сагайдачный не видел, было некогда. К тому же, он знал, что Лёня  обязательно перехватит немцев и не  позволит им  атаковать ни его группу, ни штурмовиков. Так что, когда справа от него мелькнул штопорящий «мессер» с открытым пламенем на хвосте, Сагайдачный сказал в микрофон:
- Молодец, Лёня! С почином!

И тут же ринулся наперерез паре немцев, выскочившей  сверху, стремясь в пикировании достать «Илы». «Мессера» шарахнулись в сторону, едва не столкнувшись друг с другом, и ушли вниз. 

Майор оглянулся на «Илов» – те методично долбили аэродром, на котором уже свирепствовал огонь.  Что они подожгли, было непонятно, но, судя по цвету дыма, горело бензохранилище. 

- «Горбатые», помощь нужна? – спросил  комэск у «Илов», - может, штурмонуть чего?

- Справимся, - пробасил кто-то из подопечных, - вы, знай, не зевайте, «худых» держите.

- А вы не разбредайтесь, - подначил Сагайдачный штурмовиков, - вот куда он попёрся? У меня самолётов не хватит, каждого прикрывать.

Один из «илов» действительно, отработав цели на аэродроме, побрёл куда-то влево, не обращая внимания на окрики в эфире. 
- Клин, приведи его! – приказал Сагайдачный, и лейтенант Клинцевич с ведомым пошли за «илом». Нагнав  его, лейтенант пристроился слева и погрозил кулаком пилоту – в кабине штурмовика вертел в недоумении  головой  молоденький парнишка. 

- Куда ты пошлёпал? – спросил Клинцевич, хоть и знал,  что его не услышат, - давай назад! – Он энергично замахал руками, показывая  «Илу», куда  нужно лететь. 
Тот послушно заложил вираж, и в это время мимо его кабины, буквально в нескольких сантиметрах, сверкнули огоньки, а правее пронеслись с набором высоты два «Мессершмитта» с жёлтыми коками.

- Твою мать! – заорал Клинцевич, - быстро в строй! 

Штурмовики к тому времени уже закончили работу и, выстроившись пеленгом, пошли домой. 

- Сопровождай этого разиню, пока не сядет, - приказал Сагайдачный Клинцевичу, - а то вмиг схарчат. Учат их, учат…
 Так начался для эскадрильи Сагайдачного первый день нового наступления наших войск на «Голубую линию».  

Дождавшись, пока последний «Ил» побежит по полосе, Сагайдачный собрал своих и повёл домой. Приземлившись, майор выпрыгнул из кабины и весело сказал встречавшему технику Якименко, который временно заменял бессменного Тоярова – тот умудрился подхватить жестокую простуду:

- Аппарат работал отлично, по-моему, даже дырок не привёз. А ты чего такой хмурый? – увидев насупленное лицо техника,  спросил он.

- Там,…товарищ майор, - ответил через силу Якименко, -  жену вашу зацепило.

- Чем зацепило? – поняв, что с Тамарой что-то случилось, спросил  майор растерянно. – Чего ты мямлишь? Жива?

- Та живая, живая, - поспешил Якименко, - якийсь чумовый нимец бомбу кинул. Мы його й нэ бачилы, десь за хмарамы летив. Тамару у  стэгно (бедро) поранено.

Сагайдачный его уже не слышал. Вскочив в «виллис», присланный за ним комполка, он, ещё не сев на сиденье, закричал шофёру:

- Гони, чего копаешься!

И «виллис», пропахав покрышками колею в траве, понёсся  к штабу.

- Куда? – закричал Сагайдачный, - в санбат давай!

- Так её…это…увезли в госпиталь, - шофёр повернул к Сагайдачному испуганное лицо. 
- Всё равно в санбат, с доктором поговорю! – приказал майор, и машина, крутнувшись почти на месте, свернула с полосы и заскакала на кочках обочины.

… Час назад на аэродроме  произошло следующее.

Тамара повезла на стоянку бутерброды и «какаву» - вторая эскадрилья вернулась из полёта, и столовая решила их подкормить, пока техники готовили матчасть к следующему  вылету. 

Они проехали половину пути, как вдруг  справа от машины, метрах в десяти,  раздался грохот, и встала дыбом земля. А по кабине и кузову будто хлестнул гигантский кнут – сотни осколков ударили по машине, но её не остановили: шофёр, ещё не поняв, что случилось, продолжал гнать полуторку вперёд. И только, услышав стон Тамары, глянул на попутчицу и всё понял – белая, как снег, Тамара зажимала бедро испачканной кровью рукой.
Ни слова не говоря, шофёр развернулся и поехал в противоположную от  лётного поля сторону, к медсанбату. 
Доктор оказался на месте, так что дальше всё завертелось на автомате – Тамару уложили на стол, и доктор вытащил из её бедра немаленький,  весь в зазубринах, осколок.
- Повезло вам, девушка, - сказал он пришедшей в себя Тамаре, - чуть-чуть повыше, и летальный исход. Что вы, шутите, такая железяка в живот ударит. Верная смерть. – Он помолчал, о чём-то думая, и сказал:
- Вам бы, по-хорошему, рентген сделать. Осколок хитро прошёл, мог зацепить нерв. А это не шутки, это атрофия конечности. – Он, сев за стол, стал что-то писать, затем сказал: 

- Отправлю-ка я вас в Ростов,  там уже развернули эвакогоспиталь, пусть спецы посмотрят. Позвони Мусе,  чтобы её собрали, - обратился он к медсестре. – Да Сагайдачного уведомь,  пусть не волнуется. 

И военврач взялся договариваться с комполка о транспорте для Тамары. Вопрос решился моментально, Тамару, туго забинтовав, посадили в У-2, и безлошадный лейтенант Крапивной повёз её в Ростов. Так что, когда, минут десять спустя,  Сагайдачный ворвался в помещение медсанбата, Тамары там уже не было.

- Опоздал, голубь сизокрылый, - сказал военврач, своим тоном давая понять, что причин для тревоги нет, - улетела твоя птичка. Да ты сбавь обороты, - увидев перекошенное лицо майора, сказал он, - всё у неё в порядке. Шрам на ноге, конечно, останется, так ведь не на лбу же, - продолжал он балагурить. - Но отправлять её в тыл нужно немедленно. Женщины на войне – это, друг мой, варварство, изуверство. Есть куда после госпиталя отправить? Родные-то живы? 

- Родные живы, - автоматически сказал Сагайдачный,  удивляясь тому, что у Тамары почти такая же рана, как у капитана Просуленко, с которым он только что познакомился. «Бывает же» - подумал он и спросил:
 - А в госпиталь зачем? 
- Для страховки, - ответил, закуривая, врач. – Прошу, - сказал он, протягивая майору алюминиевый портсигар, творение полковых умельцев.

- Не курю, - отмахнулся Сагайдачный, -  какой страховки?

- Понимаете, уважаемый, осколок в бедре – вещь хитрая. Чуть глубже – и поражены вены. Если большая подкожная вена – плохо, но терпимо. А вот если общая бедренная… .Тут уж, как говорится, молись. – Врач сел на своего конька и, найдя в лице Сагайдачного  прилежного слушателя, был рад возможности поговорить на профессиональные темы. - Опять же – бедренный нерв, - с вдохновением продолжил он,  - штука вполне коварная, его поражение чревато кучей последствий. И все тяжёлые. Вот чтобы исключить у Тамары поражение нерва и прочие осложнения, - он сделал паузу и посмотрел на майора – доходит ли? Увидев, что доходит, продолжил:

- Чтобы исключить поражение, я и отправил её в госпиталь. «Спасибо»  потом скажешь – с уверенностью заключил врач, - её в госпитале понаблюдают, а тут и срок дембеля грядёт. Она у  тебя ведь на третьем месяце? – уточнил он.

- Всё знаете, - усмехнулся Сагайдачный, чувствуя, что напряжение сегодняшнего дня потихоньку отпускает. – На третьем. Дембель через неделю. 

- Вот и славно, -  доктор буквально светился от того, что всё хорошо, и это ощущение, такое редкое на войне,  пробудило в душе  майора чувство, что жизнь, вопреки всему, продолжается.  
– Нечего ей на войне делать, - сказал доктор убеждённо, - пусть детей рожает. Вон сколько нас полегло, один Сталинград чего стоит.  
- Спасибо вам, доктор, - искренне сказал Сагайдачный, пожимая докторскую руку, - я уж было думал…

Что он думал,  капитан сказать не успел: в коридоре затопали, и в палату вломились четыре человека, неся на плащ-палатке пятого – раненного в бою сержанта Крылова – его рука бессильно свисала с края брезента. 
- Живой? – спросил Сагайдачный у носильщиков, помогая уложить Крылова на стол.

- Был живой, раз сел, -  механик Якимчук вытер пот со лба,  - а сейчас – не знаю. «Мессера» подловили при посадке, - пояснил он, - они же, наверное, и бомбу перед этим скинули с верхотуры. Ну, которой Тамару, - пояснил техник и уверенно добавил:  
- Нечему там было взрываться, кроме случайной бомбы, мин там нет. И про немецкие орудия дальнобойные не слыхать. Только бомба, - закончил он, - наши прозевали, видать, бомбера…  
Слабо застонал Крылов, стон едва пробился сквозь гул аэродрома – уходила на задание третья эскадрилья. Доктор, повернувшись от стола, приказал медсестре:

- Всех вон. Где Сидоров? Держать его надо будет, - имея в виду раненого, пояснил он.

Они гурьбой вывалились в коридор, следом вышла и сестра и громко, на всю санчасть, позвала Сидорова. 
- С обезболивающим беда, - пояснила она, - совсем мало, может не хватить. Вот медбрат Сидоров и будет вашего держать, чтобы, значит, хирургу не мешал.  
- Так мы и подержим, - сказал Якимчук, - пока этот ваш Сидоров объявится… Скажи доктору, сестричка, что, мол, готовы. Пусть не тянет, а то наш кровью изойдет, в живот ведь гостинец получил. Не было бы поздно.

- Поздно не будет, - уверенно сказал сестра, - его полчаса, как ранило, правильно? А перитонит может начаться на вторые сутки. Но тянуть, конечно, нельзя. – Она, позвав для порядка Сидорова ещё пару раз, решительно сказала Якимчуку:

- Идём. Тебя звать-то как? 

- Анатолием, - ответил техник, старательно гася окурок, - мне б переодеться. Прямо от самолёта, - пояснил он, отряхивая комбинезон.
- Переоденем, дорогой, не сомневайся, - медсестра открыла дверь, и они скрылись в глубине коридора. 

- Ну вот, - сказал сержант Захаренко, один из оставшейся троицы, полковой философ, - лечил Толян самолёты, пришёл черёд и летчика полечить. Война, - вздохнул он, - смерть за каждым ходит. Ну, ничего. Справятся ребята.

- Справятся ребята, - эхом откликнулся Сагайдачный, лихорадочно соображая, что ему сейчас делать, – лететь к Тамаре в Ростов или дожидаться, пока доктор прооперирует сержанта Крылова, и уж потом  отправляться в госпиталь. Война снова подсовывала экзамен на звание человека, требуя выбирать между двумя жизнями: любимой жены и молодого парня, за которого он отвечал головой перед его матерью. 

Он выбрал второе. Понимая, что ничем не поможет Крылову напрямую, он, тем не менее, решил:  когда сержант придёт в сознание, увидеть перед отправкой в госпиталь родные лица будет для него радостью.  Он вспомнил, как пришёл в себя после тяжёлого ранения и увидел у кровати комполка Деева и звено в полном составе, и как у него  потеплело на душе – казалось, даже боль отступила и не сверлила, как прежде, истерзанное тело. 

«К Тамаре успею до ночи, или завтра с утра, - решил он, - возьму у Деева У-2 и успею.  А Тамара простит. Сама ведь воюет, так что поймёт. Тем более что у неё всё проще. Ранение в ногу и ранение в живот – вещи разные».

…Они ждали у санбата полтора часа. Наконец, дверь с грохотом открылась, похоже, от удара сапогом, и на крыльцо выскочил сержант  Якимчук в окровавленном халате и с безумными глазами.

- Дайте закурить, - попросил он, и все достали папиросы. Но сержант, пряча руки за спиной, сказал:

- Прикурите и в зубы дайте, я, вишь, в кровище.

Что и сделал  стоявший рядом Сагайдачный.
- Что ты! – сказал Якимчук, трясясь всем телом, и повторил:

- Что ты…

- Живой пацан? – спросил Захаренко, и сержант махнул рукой, как бы отгоняя от себя видение,  сказал:

- Живой! Доктор у нас… И сестрички, и пацанёнок этот… Что тыыы… 

- Тяжело было? – спросил   майор Якимчука,  когда тот немного пришёл в себя.

- Что ты! – в который раз повторил бедолага-сержант, и его передёрнуло от воспоминаний. – Такого навидался!... Но пацан, повторяю, молодец. Кремень! Считай, выкарабкался. Доктору, конечно, спасибо. – Он помолчал, затягиваясь папиросой, и повторил:

 - И сестричкам тоже…

- К нему можно? – спросил Сагайдачный, наперёд зная ответ: какое – можно?! Раненый либо отходит от наркоза, либо спит  под снотворным, на которое доктор наверняка не поскупился. 
- Да спит он, небось, - сказал Якимчук, - вы подождите, я сейчас.

С этими словами он, уже на правах своего, скрылся за дверью санбата, чтобы тут же снова появиться на крыльце. 

- Спит, - сказал он, - намучился  бедолага. Завтра можно прийти, перед отправкой. Его же в Ростов отвезут, в эвакогоспиталь. Ничего, сдюжит. Организм молодой, справится, - явно с чужих слов пояснил он, и  лётчики гурьбой отправились на аэродром.  
…- Завтра к ней слетаешь.  -   Майор Деев ходил по землянке, готовясь к неприятному разговору с дивизией. - Возьмёшь «утёнка», и слетаешь – он имел в виду связной У-2. – Глупо вышло, - майор, наконец, сел за стол и указал Сагайдачному на скамью напротив. – Наверняка, соседи бомбу кинули. Всё руки до них не добирались, вот и получили.  
В ходе наступления у них случился один из парадоксов, на которые так щедра война:  ежедневно через их  площадку на высоте десяти-пятнадцати метров шастали взад-вперёд «мессершмитты», базировавшиеся в считанных километрах за линией фронта.  Ни у нас, ни у немцев при сумасшедшей боевой нагрузке наступления-отступления не доходили руки, чтобы решить эту проблему раз и навсегда – либо нашим разгромить вражеский аэродром и прекратить безнаказанные прогулки «мессеров», либо немцам убраться подобру-поздорову с аэродрома подскока и не дразнить русских, которые, как известно, долго запрягают, но быстро ездят.

Да и, что греха таить, существовало некое   молчаливое соглашение между сторонами: вы не трогаете нас, мы не трогаем вас, у всех своя работа. Встретимся в воздухе, тогда и поквитаемся. А пока – пусть всё будет, как есть. Вооружённый до зубов нейтралитет. 
За этот нейтралитет и предстояло теперь ответить    подполковнику Дееву перед командованием дивизии, у которого было совершенно резонное обвинение: пока вы миндальничали, враг, обнаглев, скинул вам на голову бомбу. Хорошо, что не убил никого. Но ранение  бойца хозвзвода при таких обстоятельствах  – тоже ЧП, как ни крути.  
Вот к этому разговору и готовился Деев, прикидывая, как будет оправдывать свою халатность – им только дай, таких собак навесят – мама, не горюй. 
- Ты, вот что, друг мой, – сказал Деев, что-то про себя  прикинув,  - слетай-ка на разведку этого их подскока, посмотри, что там делается. Тогда и решение примем. Может, они оттуда уже убрались, наши-то наступают. Так что лети. – комполка, приняв решение, оживился. – Лети, пожалуй, один, без ведомого, легче будет уносить ноги, если что. Они где-то рядом с Алексеевкой, найдёшь. Вот где-то здесь, - на расстеленной карте он обвёл кружком предполагаемое расположение немецкого аэродрома. 
- И не тяни. К Тамаре завтра слетаешь. Прямо с утра и полетишь, - добавил он. - А сейчас давай на Алексеевку. Да не лихачь там без надобности,  мне сейчас данные по их аэродрому во как нужны, в дивизию доложить, - он провёл по горлу ребром ладони. – Так что вернись живой. И здоровый, - пожимая руку Сагайдачного, попросил подполковник. 

                                           Братья Петренки

Проблему за них решила Кубань-река, которая, разлившись, затопила всё вокруг, в том числе и немецкий аэродром. 

Сагайдачный   буквально ошалел от поисков среди разлившихся вод немецкой площадки – солнце, отражаясь в воде, слепило так, что не было никакой возможности под крылом что-то углядеть.  Но добыть сведения о  немецком  подскоке было крайне необходимо, поэтому он  плюхнулся на незатопленную площадочку рядом с предполагаемой Алексеевкой, чтобы расспросить местных: он был уверен, что кто-нибудь из сельчан обязательно  явится посмотреть на самолёт.  
Не выключая мотора, он выпрыгнул из кабины и встал у своего «Лавочкина». Первыми прибежали две собаки, нормальные сельские кабыздохи с ушлыми мордами в паутине и репьях, и подняли невообразимый тарарам. Следом, разбрызгивая босыми ногами кубанские воды, примчались два пацана и, разинув рты, встали в отдалении. Но, увидев звезды на крыльях, подошли ближе и стали молча разглядывать самолёт и лётчика. На вопрос о немецком аэродроме пацаны, перебивая друг друга, пояснили, что немцы улетели ещё позавчера, как только вода залила поле. 

- Перед тым одын литак перекынувся (перевернулся), - сказал  мальчишка постарше, - я сам бачив. Встав на нис и перекынувся. То воны литак той спалылы та незабаром и видлетилы. Це ось там, - старший по виду хлопец показал,  где находится сожжённый «литак». - А вы, дядьку, сюды прылетыте, чи шо? – живо поинтересовался он.

- Ни, хлопци, мы сюды не прилетымо, - переходя на родной язык, сказал майор, - мы дали пидемо. На захид (на запад), - пояснил он, - бо тикае нимэць. Так накивав пьятамы, що й здогнаты не можэмо (так припустил, что и догнать не можем). 
- А закурыты нема? – спросил тот же пацан, - бо траву смолымо, а вид неи такий кашлюк, що жах (курим траву, а от неё такой кашель, что ужас).

- Нэ рано тоби палыты? – спросил Сагайдачный, -  рокив, мабуть, з десять? (Не рано тебе курить, лет тебе около десяти, небось?).

- Та таке, - ответил пацан, и в голосе его Сагайдачному послышалась обида, - вже пьятнадцять мынуло.

Майор еще раз посмотрел на мальчишку и понял, что годы ему  убавляла страшная худоба. Понял и то, что перед ним стоят дети войны, и на их детство пришлись такие испытания, которые даже взрослый человек выносит не всегда. 
Живя своей лётной жизнью, майор почти не сталкивался вот так, глаза в глаза,  с горем и лишениями, которые свалились на народ. И теперь, глядя на несчастных детей, он почувствовал, как нечто тяжёлое, тёмное  поднимается со дна души. «Ну, суки, погодите, -  прошептал он и заскрипел зубами, - будет вам прогулка по Парижу! До последней капли крови, - почему-то выплыла из подсознания фраза, - око за око, говорите? Два, три ока, пока и духу вашего не останется на нашей земле!». 
Он молча полез в кабину, вытащил из-за сиденья свой НЗ, порывшись в карманах, добавил к пакетику папиросы, спрыгнул на землю и, стараясь не смотреть в глаза пацанам, стал неуклюже совать всё это им в руки. И не удержался – посмотрел на мальчишек.

С  тем взглядом мальчишеских глаз он отвоевал войну. И когда бывало совсем невмоготу – а такое случалось, военная судьба – дама строптивая, - он вспоминал глаза тех мальчишек, и отпускало, как после истовой молитвы. Потому что была в тех глазах вся жизнь со всеми её выкрутасами, пацаны к пятнадцати своим годам успели понять её всю, до донышка. 
- Вы, вот что, пацаны, - начал он и, спохватившись, снова перешёл на украинский, - вы на мэнэ чекайтэ. Я обовъязково повернуся  з вийны и знайду вас (вы меня ждите. Я обязательно вернусь  с войны и вас найду). Як вас зваты?

- Пэтрэнки мы, - сказал старший, неловко держа пакет, - я Васыль, а вин – Сашко.

- То вы браты? – уточнил Сагайдачный, хоть и так было ясно. – А село як зовэться? Олексийовка?

- Олексийовка, - хором ответили они, и младший Сашко сказал:

- То вы вже повертайтэся, бо дуже будэмо чекаты (то вы обязательно возвращайтесь, потому что будем очень ждать).  
- Я повернуся обовьязково. Якщо не прииду, значить загынув (не приеду – значит, погиб), - пообещал майор, прыгнул в кабину и, вздымая брызги, помчался на взлёт.
Он делал круг и всё смотрел на две фигурки среди пылавшего яростным огнём моря воды – оба брата,  заслоняясь от солнца руками, махали ему вслед и что-то кричали – из-за рева двигателя он, конечно, ничего не услышал, но понял: они желают ему вернуться. 
…Это пишется по прошествии многих лет, моих героев давно нет на свете. И я, боясь опоздать и не договорить, сознательно нарушаю строй повествования, совершаю невероятные скачки во времени, потому что имею на это право из боязни не успеть.  

Потому забегаю вперёд и говорю: он вернулся.

В сорок  восьмом году, обучаясь в воздушной академии, Сагайдачный прилетел на каникулы на свою родину, в Краснодар и, никого не предупредив, поехал на такси в Алексеевку, до которой было рукой подать, какие-то семьдесят километров. 

 Петренкову хату он нашёл не сразу, подсказали люди на выгоне, смотревшие и на него и на  странную машину изумлёнными глазами (это была «Победа», которую сельчане никогда не видели). Он проехал чуть назад, остановился перед перелазом и выбрался из кабины. Очевидно, услышав гул мотора, на крыльце показался белоголовый   нестриженный мальчишка и настороженно уставился на незнакомого военного, на его ордена и нашивки.  
- Василь? – неуверенно спросил Сагайдачный, потому что парень, хоть и походил на того, оставленного им когда-то посреди пылающего моря воды, всё же был другим. 

- Ни, - сказал робко мальчишка, - Васыль зараз у армии, а я Сашко.

- Сашко! – Сагайдачный, наконец, разобрался в ситуации, - а мэнэ впизнав?

- Та впизнав, - по-прежнему робко сказал Сашко и потупился. – Вы, мабудь, той лётчик, який прилитав у сорок третёму роци. Чи ни? – переспросил он.
- Вгадав, Сашко, - радостно сказал подполковник, - а ну, допоможы (помоги).

И он стал выгружать из машины гостинцы, сам не зная, чем его нагрузила Тамара,  услышав, что муж едет в Алексеевку – о той встрече с пацанами он рассказывал ей в подробностях. 
Они с Сашком  вынули из машины два чемодана, потом – какие-то сумки и авоськи – из одной торчал завёрнутый в промасленную газету рыбий хвост. 

Разгружая багажник, Сагайдачный не сразу заметил вышедшую на крыльцо женщину средних лет в белой кофтёнке и белом же платке. Затем, подняв глаза от поклажи, он встретился с нею глазами и вдруг замер: что-то в её облике насторожило подполковника. 
Женщина встала на крыльце, сложила вместе висевшие плетями руки, и в глазах её стала гаснуть надежда. 

- То моя маты, - Сашко кивнул головой и тоже понурился. И показалось вдруг Сагайдачному, что приехал он не вовремя, вторгся в какую-то их проблему, и не к месту его барская щедрость, чемоданы и рыбий хвост, торчавший из авоськи. Но, не привыкший отступать, тем более, не чувствуя за собой вины, он сдёрнул фуражку и, слегка наклонив голову, сказал:

- Вы меня, хозяюшка, извините. Когда-то ваши сынки мне помогли на войне, вот вернулся сказать «спасибо». От всего сердца. 

Лицо женщины исказила судорога, она опрометью бросилась в хату, и вскоре оттуда донёсся тяжёлый, как по мёртвому, плач. 

- Что у вас случилось? – спросил подполковник, хотя уже обо всём догадался и понял, что было для несчастной женщины его появление: вместо горячо, до неистовства, ожидаемого с войны мужа припёрся здоровый, красномордый хряк, да ещё и привёз  расчёт за сгинувшего навечно солдата.

- Та батько, - подтверждая его догадку, сказал Сашко, - у сорок пьятому в Бэрлини. Оце одни зосталыся. Никого нема. 

Неведомая сила вцепилась Сагайдачному в глотку от этого Сашкиного «никого нема», спазм скрутил видавшего виды фронтовика, и он глухо, по-звериному, зарычал. Возможно, настигла  его та невыплаканная слеза, которая копилась  в военные годы, - все мы после войны таили в себе эти слёзы, которые нет-нет, да и вырывались наружу в самые неподходящие моменты. Поэтому и не любит фронтовой люд военные воспоминания и плачет за пиршественным столом о невернувшихся…
Что уж понял Сашко, сказать трудно, но он опрометью бросился в хату, а из-за руля выскочил шофёр такси и встал над Сагайдачным, поглаживая его по  руке и приговаривая:

- Товарищ подполковник, ну, товарищ же подполковник, нельзя так…. Сгорите.

Распахнулась хлипкая дверь хаты, на крыльцо выскочил Сашко, за ним – давешняя женщина и тоже бросилась к Сагайдачному. 

- Та чого ж вы отак вбываетеся, - сказала она ему, - шо ж тут зробыш. Трэба жыты. Пидэмо до хаты. Пидэмо, пидэмо, - она деликатно, но непреклонно, взяла его под руку, и маленькая процессия, провожаемая грустным взглядом шофёра, пошла к двери. (Шофёр, кстати говоря, был в  гимнастёрке со споротыми погонами и петлицами – донашивал, за неимением другой одёжки, свою боевую форму, которая – знаю – через десятилетия станет священной).  
Горе горькое -  утирать людские слёзы. Потому что бывают они спутниками таких трагедий, что никакие утешения и резоны не помогают вовсе. 
Именно такого горя-злосчастья коснулся Сагайдачный, прошёл через его эпицентр. И то, что он смог разделить это  горе с осиротевшей семьёй, та его бессильная ярость  от случившегося, непреложного,  доведшая  подполковника до исступления и звериного рыка, - всё это, вместе взятое,  вытащило одинокую вдову из пучины безнадёги.
- Якось воно будэ, - говорила женщина, глядя на подполковника горестными глазами, - Будьмо жыты. А чого ж вы отак вбываетэся? Чи загынув хто (или кто погиб)?

- Та ни, - сказал подполковник, - в мэнэ уси жыви. А якшо взагали…Ваш чоловик загынув, мои друзи загынулы,..мильёны у землю ляглы. Ще не перегорило. (А если в общем…Муж ваш погиб, мои друзья погибли,.. миллионы в землю легли. Ещё не перегорело).

     Он замолчал, закуривая папиросу, и грустно сказал:

- И вжэ не перэгорыть. Николы (И уже не перегорит. Никогда). А вам я буду допомогаты,…буду допомогаты, - повторил он и замолк, имея в виду много чего. Он вдруг не то, чтобы поверил, но промелькнуло в голове, что и та его вынужденная посадка на сухой островок посреди разгулявшейся реки, и встреча с пацанами, и сегодняшний его  неожиданный приезд к чужим людям – всё было запланировано судьбой, противиться которой не имеет смысла. Потому что они теперь – его семья, которой он будет помогать, так решила судьба. 
«Бог», - сказала бы мать, простоявшая на коленях перед иконами всю войну и вымолившая-таки у Бога жизнь для своего младшенького. 
- Така доля, - сказала грустно женщина. – Мэнэ Надиею зваты. Надежда, по-росийському. Ото й буду надиятысь на краще. А як воно вже буде, вин знае, - она кивнула на тёмный лик иконы, висевшей в углу.

«Николай Чудотворец», - скорее угадал, чем увидел Сагайдачный и замер, поразившись совпадению.  «Так вот кто меня сюда привёл, - подумал он вдруг, - такого не бывает. Это случайность». 

 Случайностью это, однако же, не было.

В одном из писем мать признавалась, что  при их последнем свидании зашила в  правый манжет гимнастёрки целлулоидный образок Святителя Николая и крепко наказала сыну ни при каких обстоятельствах эту гимнастёрку на другую не менять и стирать осторожно. Особенно правый рукав. А если уж совсем износится, то распороть  манжет и зашить иконку в новую одёжку. «Такая моя будет воля, - писала мать, - и стоять на том буду до смерти». 
Он тогда хмыкнул недоверчиво, но материнский наказ соблюдал – летал на задания только в той самой гимнастёрке, подспудно веря, что мать знала, что делала. Мало того, чувствуя незримую связь с нею через образок, зашитый её руками и превративший обыкновенную ХБ в броню. 
…Накануне того вылета Сагайдачный испытал ни с чем не сравнимую маяту, которой никогда не переживал ранее. Предстояло шестёркой обеспечить охрану наших позиций, не допустить к ним «лаптей» - так лётчики называли немецкий бомбардировщик Ю-87 за нелепые обтекатели на колёсах.

 «Лаптёжников» они встретили над  их территорией и к нашим позициям не пустили, заставили сбросить бомбы на свои войска. Но тут сверху свалились восемь «мессеров», и завертелось. «Мессера» имели преимущество в высоте и скорости, атаковали сходу, но военная удача отвернулась от них, ни один из наших не был даже повреждён. 
Немцы, не любившие «собачьих свалок», боя не приняли, несмотря на численное превосходство, и ушли на горку. И снова, как в первый раз, через полупетлю  спикировали и атаковали четвёрку наших. Но тут им наперерез бросилась пара «Лавочкиных», которая до того укрывалась в рваных облаках, и открыла заградительный огонь из всех стволов. Дымные трассы перекрыли «мессерам» путь, они дружно шарахнулись, и Сагайдачный подумал, что немцы, скорее всего молодые и необстрелянные. И, довернув левее, спикировал за «сто девятыми». 

«Мессера» проигрывали «Лавочкиным» в пикировании – наш самолёт  был тяжелее и на форсаже в пикировании с мотором скорость набирал быстрее, чем и воспользовался Сагайдачный.  
Он почти догнал замыкающего «мессера», как вдруг ощутил сильнейший удар по хвосту – это дали первый залп немецкие «эрликоны», до того молчавшие из боязни расстрелять своих. Оглянувшись назад, капитан увидел дыру в фюзеляже и покачал ручку, проверил тяги рулей. Они, к счастью, остались целыми – самолёт рулей слушался. Но тут раздался ещё один удар, сорвало левый капот, а фонарь залило маслом – скорее всего, снаряд срезал  головку верхнего цилиндра.  

- Подбит! Выхожу из боя! – крикнул он своим, - прикройте. И начал доворачивать самолёт вправо,  пытаясь лечь на обратный курс. 
То, что «Лавочкин» слушается рулей, давало надежду на возвращение. Но так было недолго: машину начало трясти, мотор задымил, и тут же на нём появилось открытое пламя, Через пару минут огонь проник в кабину и прихватил полу реглана, но пламя удалось сбить перчаткой. Реглан, тем не менее, тлел, и тление ползло к ногам. Сагайдачный снова ударил по тлеющей поле, ударил правой рукой – той, в обшлаге рукава которой был зашит образок Николая Чудотворца. А затем автоматически, не думая ни о чём, перекрестился и перекрестил тлеющую одёжку. И случилось чудо: огонь погас, даже дым  перестал сочиться из кожанки.  
Позже,  вспоминая ту ситуацию, Сагайдачный не то чтобы уверовал, но поправку на помощь своего хранителя всё-таки сделал. 
Прикидывая ситуацию и так, и этак, он невольно приходил к заключению, что элемент чуда в его спасении присутствовал. Потому что совпали целых три фактора: «Ла-пятый», несмотря на смертельные ранения, всё-таки летел, «мессера», как ни пытались прорваться к нему и добить, в итоге ретировались под натиском лётчиков эскадрильи, а у «Лавочкина» хватило сил перетащить его через передний край, за которым он сразу рухнул. 

Случись это раньше, и Сагайдачному пришлось бы либо садиться на немецкой территории, либо спасаться с парашютом,  но в любом случае это был плен. Если не немедленная смерть – при его-то орденах! Немцы и рядовых наших лётчиков не щадили, а тут – целый майор, да еще и Герой Советского Союза – звезду он не снимал никогда и летал с нею на  самые отчаянные задания. 
Тут он ошибался: у немцев был негласный приказ Героев Советского Союза беречь и досталять к начальству невредимыми:  изменник Власов создавал свои воздушные силы и очень надеялся на привлечение в их ряды советских асов. 
ВВС РОА он действительно создал, и в их составе действительно был один советский герой, но  состяло это горе-подразделение человек из тридцати – не велись наши пленные лётчики на посулы власовцев и в услужение к ним не шли. Предпочитая, как Девятаев, концлагерь в надежде на побег, что Девятаеву и удалось совершить.  

…Плена не случилось, благодаря самолёту: «Лавочкин» трясясь, как в лихорадке, тем не менее,  летел, и рухнул уже на нашей земле, майору снова повезло: он сумел посадить самолёт на брюхо сразу за нашими окопами. И ещё до того, как немецкие миномётчики, стремясь уничтожить «Лавочкина»,  накрыли место посадки минами, майор  успел укрыться в ближайшем окопе. 

И случилось то, что должно было случиться: в окопе рука майора, помимо его воли и сознания, сама по себе обмахнула его широким православным крестом. Опомнившись,  он посмотрел на пехоту, к которой свалился, но ни одного осуждающего взгляда не встретил: матушка-пехота восприняла этот крест, как явление, само собою разумевшееся. Потому что почти каждый на войне нет-нет, да и крестился, избежав смерти.
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
…И теперь, стоя перед иконой Николая Чудотворца в сиротской хатёнке несчастной вдовы, он воспринял, как истину,  своё предположение, что Хранитель привёл его в эту хату неспроста,  а  как бы говоря, что суждено ему теперь заботиться о вдове и её сыновьях, ибо есть в том некая высшая справедливость: Человек, конечно, имеет свободу делать, что хочет, но бывают моменты, когда ему подсказывают сверху, как должно быть. Сейчас был именно такой момент в его жизни, и он счёл эту подсказку руководством к действию. 
                        Гельмут Штрассер. Русская загадка 
   На восточный фронт я попал в феврале сорок второго, успев к тому времени  повоевать на четырёх войнах – испанской, французской, английской и польской. У меня на счету было  восемьдесят шесть боевых вылетов, двадцать один сбитый вражеский самолёт и железный крест в петлице.

В Испании я впервые столкнулся в бою с русскими лётчиками и, надо честно сказать, проникся к ним уважением, как к очень сильному духом врагу. Тут, конечно, сыграла роль моя учёба в Липецке, когда мы с русскими осваивали премудрости лётного мастерства. 
В Испании русские, отставая от нас в качестве самолётов, за счёт характера и умения летать добивались победы там, где она казалась невозможной. Поэтому, когда, по прибытию в пятьдесят вторую эскдру восточного фронта, я услышал пренебрежительное отношение к советским лётчикам и  их авиации вообще, я, честно говоря, немного удивился: чего-чего, а  недооценивать этих ребят было смертельно опасно.

- Не обращайте внимания, Гельмут, - сказал мне командир штаффеля  гауптман Краффчик, которого я знал ещё по Франции, - пусть молодёжь болтает. Мы-то с вами знаем, что  пренебрежение к противнику – верный путь к паротцам. – Он затянулся сигаретой и добавил:
- Сейчас русским действительно несладко. На фронтах преобладают «раты» («крысы» - так немцы называли И-16), но они хороши лишь на горизонталях. На вертикалях же…да сами знаете. Умения затащить нас на  вертикаль у  русских  пока не хватает, но учатся они быстро. Так что молодняк  хорохорится зря, потому что наше превосходство, нутром чую, скоро кончится. 
- Всё правильно, сбиваем мы действительно много, - помолчав, продолжил Краффчик, - но не даёт мне покоя одна мысль. Вы можете представить, чтобы немецкий пилот на «Мессершмитте» пошёл на таран вражеского самолёта? – Он подождал моего ответа, а, не дождавшись, уверенно сказал:
- Я лично – нет. И сам никогда не пойду, потому что не представляю ситуации, когда надо таранить русский бомбардировщик с риском убить себя. Зачем? Ну, не сбил я его сегодня, собью завтра. А из мёртвого меня какой прок?  
- Ну, не знаю, - честно ответил я, - чтобы вот так взять и обрушиться на целёхоньком  «Мессершмитте» на какой-нибудь СБ? Не понимаю. Хотя…

- Что «хотя»? – ухватился за мои слова гауптман, - поясните мысль.

- Не забывайте, господин гауптман, что начальную лётную школу я закончил всё же в Липецке…

- Ах, да, - делая вид, что только что вспомнил об этом, Краффчик хлопнул себя по лбу. – Золотая юность, первая любовь, то-сё…

- И любовь тоже, господин гауптман, -  кивнул я, - но главное  не это. 

- Интересно-интересно, -  навострил уши Краффчик, - и что же вы вынесли из Липецка?
- Я знаю, почему русские таранят наши самолёты, господин гауптман. – Я замолк: разговор приобретал неожиданную окраску, и я прикидывал, стоит ли откровенничать.
- И почему же? – прищурился Краффчик, - только честно. 

- Если честно, то это, конечно, первобытная дикость, они ведь, как говорит доктор Геббельс, варвары, - я  всё-таки соскользнул с опасной дорожки  и не стал откровенничать. Ведь, ответь я честно, и пришлось бы рассказать командиру о русской удали и верности слову, о том, как в Липецке ни одна живая душа не трогала нас, немцев, в драке, потому что мы были гости. Как русские курсанты, даже оставшись в одиночестве, никогда не пасовали перед противником и дрались до последнего… 

Многое пришлось бы рассказать Краффчику.  И то,  как я восхищался этой русской бесшабашностью и презрением к смерти. И  что даже сегодня считаю, что и на таран они ходят от этой своей бесшабашности, которой у нас, немцев, нет и в помине, есть один расчёт. Почему и не можем мы представить, чтобы кто-то из коллег сознательно врезался в советский самолёт, когда кончились патроны. 
- Да и в тактике они серьёзно отстают, - щурясь от дыма сигареты,  сказал Краффчик, -  это тоже надо учитывать. Они, к примеру, всё ещё летают тройками, а это – опасность столкновения ведомых, сам видел.   Прибавьте  их стремление воевать на виражах, в горизонтальной плоскости. Тут «рата», конечно, сильнее, да ведь вертикальный манёвр – основа победы, и затянуть их на вертикаль умеет даже наш новичок. Так что их тараны, полагаю, – от безысходности и неумения противостоять нам на равных. Но, думаю, так будет не всегда, учиться русские умеют.
Он замолчал. Я посмотрел на его сгорбленную фигуру – Краффчик сидел, опершись локтыми о колени – и подумал, что это поза серьёзно уставшего человека.
- Вам надо отдохнуть, - сказал я ему, - выгореть дотла – вещь опасная. 

- Дал себе зарок: как только получу мечи к кресту, - сразу в отпуск. Усталость – штука серьёзная, тут вы, конечно, правы. Одного нашего  пилота даже в смирительную рубаху облачали, так серьёзно он страдал. Съездил в отпуск, отдохнул и сейчас – снова в строю. Имени называть не буду, не хочу обидеть хорошего лётчика, - закончил он неожиданно. 
Гауптман откинулся на спинку скамьи и посмотрел на небо, где крутила высший пилотаж пара из соседней эскадры. Они  отрабатывали слётанность: ведущий, прилагая всё своё умение,  старался страхнуть ведомого с хвоста, но тот как прирос, и, как бы предвидя следующий выкрутас командира, повторял его в точности и позиции не сдавал.

- Хорошо летают, - я посмотрел на Краффчика, наблюдавшего за полётом с бесстрастным лицом, - кто это, не знаете?

- Номеров не видно, - ответил гауптман, - но, судя по почерку – командир второго штаффеля майор Ибольт, я его пилотаж знаю, ходил с ним ведомым. Отличный лётчик. Индивидуалист, конечно, да кто из нас без греха. 
На следующий день майора Ибольта, вылетевшего на охоту, сбила пара новых русских «Яков» - эти самолёты  появились на нашем театре военных действий совсем недавно. И подвёл его именно пресловутый индивидуализм, когда азарт охотника на секунду затмил здравый смысл, и  этой секунды русскому пилоту хватило, чтобы  его сбить.
Тех «Яков» майор заметил издали: они ниже его метров на пятьсот вели учебный бой и, казалось, не обращали внимания на окружающую обстановку. Но это оказалась, как утверждал майор позднее, охотничья уловка  русских, как  на охоте с подсадной уткой. 

Он на  уловку повёлся и, оставив ведомого на высоте,  спикировал с таким расчётом, чтобы, набрав скорость, атаковать «Яков» снизу, свалить одного из них, снова уйти на высоту и по той же схеме атаковать второго. 
Майор промахнулся, хоть этого, в его понимании, быть не могло. А было:  ведущий «Як», которого выцеливал Ибольт, его давно приметил и за миг до очереди свалил машину на правое крыло, ушёл с линии огня, набрал скорость в пикировании  и рванул вверх. Крутнув на высоте полубочку, он  ввёл самолёт в почти отвесное пике и оказался – к большому удивлению майора Ибольта - лоб в лоб перед ним. 

Лобовых атак избегали все мы, Ибольт не был исключением: ему чудовищным образом давило на психику сверкание огневых точек вражеского истребителя и казалось, что каждый выпущенный врагом снаряд обязательно найдёт его в кабине, и никакие бронестёкла не помогут. К тому же, мельком оглянувшись назад, он с удивлением увидел, что второй «Як» висит у него на хвосте и вот-вот откроет огонь. 

В воздушном бою всё решают не секунды – мгновенья. Именно такое мгновенье упустил  майор: он скольжением влево почти ушёл  от атаки сзади, но его настиг-таки лобовой удар. Самолёт как бы замер на секунду, чтобы в следующий миг, грохоча и сотрясаясь, как в лихорадке, свалиться на нос и устремиться к земле – фонарь кабины оказался залит маслом, так что лётчик потерял способность видеть и оценивать обстановку. Единственное, что ему оставалось, -  спасаться на  парашюте, что он и сделал, не раздумывая ни секунды. И закачался на стропах, разглядывая землю, чтобы определить, в чьи объятия падает.
Его уже не интересовали вражеские самолёты, он знал, что отсюда опасности нет. Потому что русские, как и немцы, подранков на парашютах не добивали, на то существовало негласное соглашение. 

Внизу оказались свои,  и вскоре майор Ибольт ехал на телеге в штаб полка, на территории которого приземлился. 
А на следующий день объявился в своей эскадре с парашютом, часами, прицелом и аккумулятором, которые снял со сбитого «Мессершмитта» - тот каким-то невероятным манером не воткнулся носом в замлю, а самостоятельно спланировал и сел на живот, перетянув и вражеские, и свои окопы. 
- За парашют и аккумулятор, конечно, спасибо, - этими словами встретил вернувшегося в   расположение майора Ибольта командир эскадры оберст-лейтенант Храбак. – Но скажем прямо – это был не лучший ваш бой, вы вели себя, как  шпак из гитлерюгенда. Стыдно. В наказание проведёте с молодыми лётчиками занятие на тему, что такое горячее сердце и холодная голова, и как их использовать с максимальной выгодой для ситуации. 
- Прошу с шапкозакидательскими настроениями покончить, - обратился он к аудитории – мы  собрались в штабной палатке для получения полётных заданий.

- Вот вам пример, -  Храбак кивнул на Ибольта, - не учёл, что «Яки» такое же шустрые, как и мы. Результат – потеря нового «Мессершмитта». Хорошо, хоть сам остался жив.   
…Не знаю, кто из стратегов сказал фразу «врага надо знать в лицо». Не знаю и того, руководствовалось ли наше командование этой фразой, но однажды у нас в штабе появились альбомы с фотографиями советских лётчиков, которые противостояли нам на нашем участке фронта. 

Какое-то представление о внешности врагов мы имели, наблюдая их из кабин самолётов. Но много ли из кабины увидишь – мне почему-то хотелось рассмотреть их, как говорится, глаза в глаза, чтобы поставить точку в  моём противостоянии с идеологами – они утверждали, что наши противники – сплошь унтерменши, нелюди, которые, как говорил сам фюрер, быть лётчиками не могут по определению. 

Но я-то помнил по Липецку обратное – и то, что они отнюдь не унтерменши и летают так, что дай, Бог, каждому. И позже, когда уже всё случилось, я понял ещё одно: во мне жили одновременно и надежда, и страх, я и хотел, и протвился самой возможности увидеть среди фотографий русских лётчиков знакомые мне по  курсантской юности лица.

Произошло второе: зайдя однажды в нелётную погоду в штаб, я взялся листать альбомы и буквально на третьей странице среди прочих любительских фотографий увидел того, кого никак не хотел иметь среди своих врагов. Он был уже майор, мало того, - на его груди блестела высшая награда Союза – звезда героя.

Словом, это был друг моей липецкой юности Ванюша Сагайдачный, сильно возмужавший и раздавшийся в плечах. Более всего впечатляли глаза – они глядели из  глазниц, как сквозь прицел истребителя, - с едва уловимым прищуром идущего в атаку бойца. 
«Значит, схлетнёмся», - и тени сомнения не было у меня по поводу нашего будущего, я знал, что рано или поздно военная судьба сведёт нас в единоборстве, и пощады никто друг другу не даст. Я – потому что буду биться за собственную жизнь, а он, может статься,  из обиды, что я так отплатил его стране и ему лично за гостеприимство. 

Я тогда пролистал весь альбом, но среди мужественных лиц, отнюдь не дегенератов,  не нашёл больше ни одного знакомого. Ребята, как на подбор, были молоды и красивы, я даже удивился. И выругался в адрес наших идеолгов: ни одного дебила в альбоме не было и в помине, наверное, война не только унижает людей, но облагораживает и души, и лица.

Там была еще одна фотография Ивана, на фоне его «Лавочкина» с номером «двадцать три» на фюзеляже – подсказка мне на случай  встречи. 

Я ушёл из штаба в минорном настроении. Потому что хоть и вбивали нам в голову, что  русские – враги не на жизнь, а насмерть, и мы верили, но Ванька никак не укладывался в моей голове в образ врага. И более всего мне хотелось  встретить моего старинного друга где-нибудь на нейтральной  территории и посидеть с ним, как в юные годы, за стаканом вина, вспомная прошлую жизнь, когда не было войны. Но я понимал, что вместо таких посиделок светит нам роковая встреча,  в ходе которой один из нас навеки закроет глаза другому. И впервые я подумал о том, что война, которую мы затеяли, кончится для нас плохо: как бы ни вопила наша пропаганда о чудо-оружии, я не мог представить Ваньку Сагайдачного впряжённым в телегу, везущую уголь немецкому бюргеру… 
                              Русская броня сковородка

Пополковник Деев  сидел над картой, водя по ней курвиметром – вымерял какие-то расстояния. Вошедшим Сагайдачному и Маленьких он, не отрываясь, кивнул, приглашая садиться.

- Что с рукой? – увидев забинтованную кисть Сагайдачного, спросил он, - работе не помешает?

- Пустяк, - отмахнулся тот, - царапина. А культю накрутила Мария Алексеевна, ты её знаешь…

Подполковник знал. Пришедшая на смену старому доктору (его забрали в дивизию) майор медслужбы Мария Алексеевна Величко, взялась за здоровье подопечных всерьёз и блюла  его с нерастраченным пылом  и  рвением профессионала. Так что многие лётчики   ходили перемазанные зелёнкой и украшенные бинтами – врач не оставляла без внимания даже бытовые царапины. Однажды она добралась и до командира – он расцарапал руку о какую-то зазубрину и с неделю проходил с культёй.
- Догадываетесь, зачем вызвал именно вас? – без перехода спросил подполковник. 
- Известное дело, - набычился Сагайдачный, - опять кого-нибудь потеряли?
- Не кого-нибудь, Ванюша. А целую танковую дивизию. Представляешь? – Деев помолчал, разминая папиросу. – Позавчера, по данным разведки,  она высадилась на станции Шипово, вчера орлы Остролуцкого полетели  её  бомбить, а  танков и след простыл. Причём, в прямом смысле слова – ни тебе танков, ни следов от гусениц. Как и не было их там вовсе. Так что слушай боевую задачу: перевернуть квадрат вверх дном, а танки найти.  

- Прошу внимания. -  Деев  жестом подозвал их к карте - Вот Шипово. Из него выходят три дороги – на юг, запад и северо-восток. Дороги эти мощёные, поэтому и следов нет. А вот по какой из них  немцы поехали и куда, и предстоит вам выяснить. Это приказ самого, - он показал на потолок землянки. 
- Это с какого же перепугу…- начал, обретя дар речи, Сагайдачный, - где мы, а где Шипово? Это же соседний фронт! У них что, своих разведчиков нет?

- Я спрашивал, - невозмутимо ответил Деев, - даже не приказали – попросили отправить именно вас. Угораздило же  вас сделаться лучшими разведчиками всех фронтов и народов!

- Ну, товарищ командир, я, ей-богу, не знаю….Запросов от Северного фронта ещё не было? А то мы запросто, для бешеной собаки сто километров не крюк!

- Шути, шути, - подполковник  нервно закурил, - выполнять всё равно придётся, никуда не денешься. Так что давайте думать, как. Я тут расстояние прикинул – без подвесных бачков не обойдёмся, Аникин уже в курсе. 
Сагайдачный, слушая командира, с досадой думал, что сбывается его  предчувствие насчёт того, что когда-нибудь  полёты на разведку выйдут ему боком. Он, правда, не ожидал, что таким боком, ведь лететь за тридевять земель в незнакомый район, искать там потерявшиеся танки,– затея вполне опасная.   Потому что в полёте предстояло полагаться только на карту,  ведь той местности, её рельефных особенностей и потайных мест они совершенно не знали и не  имели представления, в каком овраге могут укрыться танки.  Но капитан также понимал, что просьба «Самого» есть приказ с пометкой «в кратчайшие сроки», и от выполнения этой «просьбы» им с Лёней не отбояриться вовек.
А нелюбовь Сагайдачного к разведке имела давнюю историю, начавшуюся в сорок втором. 
В одном из первых таких полётов Сагайдачный, утюжа на бреющем линию соприкосновения войск, получил в брюхо своего ЛаГГа пулемётную очередь и остался живым, благодаря упёртости совего механика Вени Тоярова. Тот проигнорировал  мнение командира и вопреки его приказу всё же приладил под сиденье  истребителя обыкновенную кухонную сковородку. 

Был апрель сорок второго, немцы равлись к Волге и на Кавказ, линии фронта, как таковой, не было, обстановка менялась не ежедневно – ежечасно, и командование требовало ежечасного же её уточнения. Разведполк зашивался, лётчики только что не спали в кабинах,  и на разведку летали все – и штурмовики, и бомбардировщики, и истребители, причём  последние летали чаще на том сомнительном основании, что средствам немецкой ПВО их было труднее сбить. 
Это было и так, и не так: истребитель был меньше размером, скорость и маневренность имел побольше, попробуй, в такую осу попади. Но с другой стороны, для уточнения обстановки им приходилось  летать на бреющем, по ним лупили с земли изо всего, что стреляло, и шансов у лётчика-истребителя словить пулю было куда как больше, чем, скажем, у бронированного штурмовика. Потому что  немцы называли наши  истребители «рус фанер» недаром: их фюзеляжи были  сделаны действительно из негорючей дельты-древесины, той же фанеры, пропитанной спецсоставом,  а какая из фанеры защита – известно. Так что когда    Веня появился однажды у самолёта с закопченой чугунной сковородкой, Сагайдачный сразу понял:  верный Санчо Панса собирался оборудовать его аппарат хоть какой-нибудь защитой. 
- Брось, - сказал, насупившись, Сагайдачный, - засмеют. На всех сковородок не напасёшься, чего ж я буду выделяться.

- О других пусть у их механиков голова болит, -  строптиво сказал Веня, оскорблённый до глубины души, - тоже, небось, имеют понятие. Ладно, будь по-вашему…

На том их дебаты кончились,  Веня сделал вид, что затею бросил. Но вскоре оказалось, что не бросил, и за  это неповиновение Сагайдачному следовало благодарить  Веню по гроб жизни.
Иван, конечно, понимал, что  Тояров прав, следовало бы конструкторам придумать какую-то защиту лётчика от шальной пули  при бреющих полётах – глупо ведь было так позорно погибнуть. А раз ничего такого не придумано, то инициативу его механика нужно было только поощрять. Но сработали социалистические принципы «не выделяйся» и «я, как все», тем более  что речь шла о жизни и смерти, и Сагайдачный считал, что перед ней он должен быть наравне с ребятами.
Вот за эту перспективу позорной смерти не в бою, а от винтовочной пули  в пятую точку, капитан и невзлюбил полёты на разведку. К тому же самолёты-разведчики, как носители секретной информации,  были целью номер один для немецких истребителей, и на них в войну велась беспощадная охота.

Так что любить полёты на разведку воздушному рубаке Сагайдачному было не за что, ему стократ проще было вести маневренный бой с превосходящими силами противника, чем бороздить небо в заданном квадрате, пытаясь высмотреть на земле затаившиеся танки. Хотя он, конечно, понимал, что миссия разведчика весьма почётна, потому что   крайне необходима, в том числе и для сохранения жизни окопников, которых он прикрывал в каждом полёте.

…А история сковородки получила закономерное продолжение. 
Проходя на высоте метров  пятнадцати над немецкими мотоциклистами, Сагайдачный почувствовал три удара в корпус самолёта, причём особенно  сильным был второй – он   ощутил его буквально хребтом.  Капитан на секунду оцепенел, прислушиваясь к самолёту,  но «Ла»  продолжал лететь, как ни в чём не бывало, и капитан забыл о потрясшем его ударе, было не до того. И вспомнил о нём, лишь приземлившись и увидев на стоянке  верного Тоярова.
- Я, по-моему, словил что-то серьёзное, - сказал он технику, спрыгнув на землю, -  глянь под сиденьем.
 Веня посмотрел на него как-то странно, молча снял капот и полез в фюзеляж. И вылез оттуда, держа в руках закопченные обломки сковороды.

- Так что, выходит,  она жизнь тебе спасла, товарищ командир, - сказал он, вертя в руках обломки, - жаль сковородку, другую Муська не даст. Ну, ладно.  
Бросил обломки в ведро и снова полез в фюзеляж. 

- Веня, ты…это, - сказал Сагайдачный, поняв,  чего избежал, - спасибо, век не забуду…
- А вот и пуля, - подбрасывая на ладони медный блинчик, сказал Тояров, - пулемётная. Такая не пощадит. И чего только на войне не бывает. Ты, командир, думал когда-нибудь, что жизнь тебе спасёт обыкновенная сковородка?
- Не думал, - растерянно ответил капитан, представил, что бы было, если бы  Веня его не ослушался, и передёрнул плечами. – Спасибо тебе ещё раз за то, что угадал, где соломки подстелить. Надо же, какая глупость, - он взял из рук механика блинчик пули. - Как сплющилась! Талисманом будет, - он подбросил блинчик, тут же его поймал и спрятал в нагрудный карман гимнастёрки.
На том они  разошлись, но  брошенное Веней «ну, ладно», как оказалось, много чего обещало.

Следующий день выдался дождливым, и южные напористые ливни быстро превратили лётное поле в лебединое озеро. Так что о взлётах-посадках речи быть не могло, и Сагайдачный решил привести в порядок документацию эскадрильи: до недавнего времени её вёл заместитель, но неделю назад он был ранен при налёте на аэродром и убыл в госпиталь. Так что теперь заполнять лётные книжки и прочую документацию приходилось лично Сагайдачному. А эту работу он не любил ещё больше, чем полёты на разведку, так что Деев уже врезал ему по дружбе за несданную отчётность. 

Капитан демонстративно уселся за штабной стол, разложил бумаги и колдовал над ними с перерывами весь следующий день. И попал на свою стоянку только на следующее утро. Подходя к самолёту, он увидел аллегорическую картину:  Тояров и два его дружка-технаря стояли полукругом и разглядывали что-то на земле. Что – в траве видно не было.  Лишь подойдя ближе, Сагайдачный увидел у самолёта какой-то железный блин, рассмотрев который, понял, что это крышка канализационного колодца, а как сюда попала – неизвестно: вокруг в радиусе километров пятидесяти о таком диве дивном, как канализация, местные слыхом не слыхивали.
В голове у капитана щелкнуло, и он, всё поняв и вытаращив глаза на помощника, сказал с предельной серьёзостью:

- Даже не думай! Нарушишь мне центровку, убьюсь!

Это была, конечно, ерунда: какие-то жалкие десять килограммов, а то и меньше, будучи засунуты под сиденье в качестве бронезащиты лётчика, нарушить центровку ЛаГГа не могли ни при каких обстоятельствах, а рассчитывать на то, что пройдоха  Веня этого не понимает, было наивно. Но это было первое, что пришло в голову  майору в  виде мотивировки приказа, и он выпалил эти слова, не задумываясь над их смыслом, лишь бы начать разговор.

- Резать придётся, - не реагируя на  его выпад, сказал Веня, и дружки понимающе закивали, - не входит по диаметру, зараза.

- Где ты эту штуковину взял? – вмешался майор, уязвлённый до глубины души тем, что его откровенно игнорируют. – Украл где-нибудь?
- Давно со мной ездит, - рассеянно ответил Тояров, - прихватил по случаю. 

И снова обратился к товарищам:
- Думаю, автоген возьмёт. Ножовкой резать замаешься. Да и не возьмёт ножовка чугун.
Затем обернулся к командиру и примирительно скзал:
- Ванюша, ну давай попробуем. Мы её поставим, слетаешь разок, будет мешать – тут же снимем. Думаешь,  Тояров не понимает? – Он понизил голос почти до шёпота. - Ты ведь чего ерепенишься – от друзей стыдно, боишься, в трусости обвинят. Так ведь? Так-так, не отнекивайся! – сказал он уверенно. - Только думаю я, друзья одобрят, они вон уже присматриваются, чего бы где позаимствовать наподобие, - он кивнул головой на молчаливых коллег. – А железку ты даже не почувствуешь. Какие нарушения центровки, что там она весит.  А пользы от неё – сам знаешь. Лады, товарищ командир? – В хитрых глазках верного оруженосца светилась такая готовность к подвигам, что Сагайдачный, оценив его рвение, махнул рукой, показывая, что согласен, и сказал: 
- Делай, хрен с тобой. Какая – никакая защита. Один раз спасла, авось еще спасёт.  Но прикрути  железяку так, чтобы при перегрузках не сорвалась. А то будет мне бой в Крыму, разнесёт она самолёт изнутри.
- Это не извольте сумлеваться, - отвечал Веня с энтузиазмом, - прикрутим намертво. К лонжеронам, - пояснил он напоследок. – Разрешите идти? 

И в первом же вылете с железякой под сиденьем  Сагайдачный ощутил некую дополнительную уверенность в своём бессмертии. И с уверенностью этой было легче ходить у фрицев по головам, не боясь, что ссадит тебя с небес щальная  пуля  из множества летавших вокруг. 
Но нелюбовь к разведкам у  него всё же осталась - как атавизм, безусловный рефлекс, выработанный в страшном сорок первом. Потому и  злился он, когда подполковник Деев дал им с Лёней Маленьких задание найти в районе железнодорожного узла  Шипово танковую группировку немцев, пропавшую бесследно сразу после выгрузки с платформ.
                                   Поиски танков и Лошадь
- Итак, со станции выходят три дороги, - повторил Деев, водя карандашом по карте. – Думаю, особое внимание нужно уделить северному направлению, потому что на запад и юг они не пойдут, делать им там нечего. Запад – понятно, они оттуда прибыли, юг – там наша сплошная оборона. А вот север, место стыка нашей армии с соседом, -самое уязвимое для прорыва в наши тылы. А для нас поиметь у себя в тылу вражескую танковую группировку - смерти подобно, поэтому начальство и волнуется. Словом, начните с севера, хоть и есть одна странность. – Он помолчал, разглядывая карту. – Почему молчат северные соседи? Неужели они всё еще не обнаружили танков? Такого быть не может, моторы    шёпотом не работают. Странно, - повторил он и посмотрел на разведчиков. – Есть соображения? 
- Никак нет, товарищ подполковник, - ответил Сагайдачный, делая пометки на полётной карте, - упрёмся - разберёмся.

- Упрёмся – разберёмся, -   повторил и Лёня любимую  поговорку, - но с вами, товарищ командир, согласен, танковые моторы далеко слышно. Тем более, затишье стоит, артиллерия вчера  не шумела. Так что северные услышали бы.
- Перед бурей затишье, - подполковник отошёл от стола. – Если нет вопросов, тогда вперёд. По самолётам. Вешайте бачки, заправляйтесь и аллюр три креста. Найдите эти танки, ребята, очень командующий просил, - неофициально сказал он. – И фамилии ваши он назвал, это не моя инициатива. Так что не подведите.
- Да не подведём мы, - тоже неофициально сказал Сагайдачный, - если они есть в радиусе  двухсот километров – найдём. Они, кстати, когда пропали? Позавчера? Значит, при скорости в двадцать километров далеко могли уйти. 

- Вот ещё что, - остановил их Деев на пороге. – Разведка твердит, что наши воздущные разговоры немцы слушают, пленные в один голос твердят. Так что будем соблюдать конспирацию и сразу договоримся о коде. Вот ты когда родился, что-то я подзабыл, - обратился он к Сагайдачному.

- Двадцать второго июля девятнадцатого, - удивился майор, - это зачем?

- А затем, что, обнаружив танки, ты не сообщаешь об этом всему свету по секрету, а говоришь в эфир: «двадцать два ноль семь». Понял?
- Ну, - набычился Сагайдачный, не любивший условностей, - а дальше чего?

- Дальше? – переспросил подполковник, - дальше ты, голубь добавляешь еще две цифры. Первая – приблизительное количество танков. Например, «сорок пять», и я понимаю, что их около пятидесяти. А ты добавляешь ещё цифирь, к примеру, «двадцать три». Это будет квадрат, в котором ты их нашёл. Всё! Доложил и пулей  домой, чтобы «мессера» не ущучили, вы мне ещё тут нужны. Для телефонного доклада начальству. Поэтому штурмовку танков запрещаю категорически! – добавил подполковник жёстко. – Это приказ. Штурмовать даже не пытаетесь! Ну, сожжёте пару танков, а группировку спугнёте, и пока наши «Илы» явятся, их и след простынет. Ищи потом заново.  

- Да не могли они уйти дальше стыка войск! – возвращаясь к предыдущему разговору, уверенно сказал Деев, - именно на  стык они нацелились! Разведка  немецкая тоже работает, будте уверены, - сбавляя тон,  добавил подполковник, - так что ищите в районе Константиновки - Краматорска. Дальше не забирайтесь, смысла не имеет. Но вас учить – только портить, - сказал он, пожимая руки лётчиков. – Действуйте по обстоятельствам. 
…Северное шоссе они нашли сразу – выскочив из облаков над железнодорожным узлом и получив за своё любопытство порцию снарядов «эрликонов»,  разведчики зацепились за уходившую на север дорогу и пошли вдоль неё, высматривая танковые следы. Но дорога действительно оказалась мощёной, следов видно не было, а немцы, если они поехали по ней, ехали очень аккуратно, не съезжая на обочины, чтобы не наследить. 

Километров через семьдесят в наушниках у Сагайдачного затрещало, и Лёня, нарушая радиомолчание, прокричал:

- Тормози, командир! Кажется, есть! Разворачиваемся! И медленно, медленно! Вон слева на обочине, видишь?

Они заложили вираж, пошли в обратную сторону,  майор напряг глаза и действительно слева от брусчатки увидел следы гусениц: какой-то немецкий раззява-механик вильнул с дороги, может, заснул. Он тут же вернулся на неё, но оставил на земле два ряда гусенечных следов. 

Казалось бы,  пустяк: ну кто заметит такую мелочь? Но на войне мелочей не бывает,  любая мелочь тут кончается смертью, и этих двух отметин на земле было достаточно, чтобы идущие по следу охотники обрели уверенность: идём, куда надо, и зверь вот-вот обнаружит себя. 
И зверь действительно вскоре обнаружился. 

Открылась глубокая и широкая лощина, по дну которой протекал, блестя на солнце, безымянный ручей, обозначенный на карте едва заметной пунктирной линией. Но разведчикам был интересен не ручей, а его берега, конкретно – ближний по ходу: там, от края до края лощины просматривались хаотично разбросанные невысокие холмики, отбрасывавшие в свете  низкого солнца длинные тени.

«Вот почему их «северные» не слышали, - подумал Сагайдачный, - далеко, да и лощина звуки гасит»

Тем временем, блюдя приказ командира о радиомолчании, Лёня встал крыло в крыло с  командиром и, показывая ему большой палец,  яростно закивал головой и зашевелил губами, по которым можно было прочесть слово «они». 
- Они, они, Лёня, - кивнул и Сагайдачный, - прикрылись масксетями, думают - не поймём. – И включил рацию на передачу.

- Клумба, - вызвал он Деева, и повторил, как договаривались, слова-пароли.

- Это окончательно? – донёсся сквозь хрипы голос подполковника.

- Окончательнее некуда! – с напором подтвердил майор, - приглашай гостей. Да чтобы на подарки не скупились!

- Ты там не очень резвись, - прохрипел Деев, - жду вас с нетерпением. В драки не ввязываться, тут работы полно. А насчёт подарков не переживай, ребята у нас щедрые.
Катясь через  сорок минут по родному полю, майор увидел рядом со своей стоянкой штабной «виллис» и усмехнулся – очень спешил комполка доложиться по начальству, даже персональную машину прислал. На душе у   майора было радостно от хорошо сделанной работы, от того, что еще один день войны складывается в нашу пользу. И не знал он - не ведал, что продолжение этого дня будет таким, что запомнится ему надолго. 

Он лично доложил комдиву о немецких танках и тот пообещал ордена за отдичную работу. Затем проинструктировал командира штурмовиков, как быстрее всего найти немцев, сообщил о дополнительных ориентирах – полуразрушенной трубе какого-то предприятия на  дальней стороне оврага и одиноко стоявшем здании на ближней, выслушал похвалы от подполковника Деева. И  через час вылетел со своей эскадрильей на прикрытие бомбардировщиков, которые  пошли бомбить скопление войск немцев в глубоком тылу.

Из полёта майор вернулся с ощущением чего-то упущенного, какого-то видения, на миг мелькнувшего перед глазами. Это было, как ускользающий сон, который никак не можешь вспомнить: вот ведь, кажется, поймал химеру за хвост, но нет, вывернулась она в последний момент и растаяла, как инверсионный след в небесах. 

«Тридцать второй бортовой, -  вдруг осенило майора, - ещё подумал, что у меня двадцать  третий, а у него - вот такой перевёртыш…но что-то было ещё,   что-то ещё мелькнуло…Ну-ка, ну-ка…» Сагайдачный даже закрыл глаза, припоминая эпизод боя, когда они закрутили с немцами тяжёлую вертикальную карусель, из которой был только один выход – смерть кого-то из участников схватки. И на миг ярко, как на экране, мелькнула перед ним в опасной близости кабина «мессера» под номером тридцать два и лицо вражеского лётчика. И майор от неожиданности встал посреди дороги и замотал головой. Лицо это он не спутал бы ни с  каким другим, потому что спутать его было невозможно: это была рожа немецкого друга юности по липецкой авиашколе, которого за вытянутую личину они прозвали Лошадью. 
Именно Лошадь,   Гельмут Штрассер, мелькнул на миг перед Иваном и засел в его голове ржавым гвоздём загадки. 

«И на хрена козе баян? – первое, что  подумал Сагайдачый, когда всё вспомнил, - интересно, узнал он меня?» - в том, что  Лошадь его видел,  Иван не сомневался:  пронесясь крыло в крыло буквально в  метрах друг от друга,  они встретились взглядами, и не узнать его Лошадь не мог. Тем более что Иван, вылетая по тревоге, не надел шлемофон и с липецких времён изменился мало,  оставаясь всё тем же кудрявым Иванушкой Сагайдаком, не раз выручавшим  Гельмута в земных баталиях.

 Ещё Иван, суеверный, как все лётчики, подумал, что бортовые номера-перевёртыши – залог того, что им предстоит встреча. И встреча эта, думал он, будет не на жизнь, а на смерть, несмотря на прошлую дружбу. А  уцелеет  в той встрече только один из них: киль лошадиного «мессера», вспомнил Сагайдачный, был рябым от обилия мелких крестов  - символов сбитых Лошадью наших самолётов. Значит, воюет Лошадь мастерски, оно и понятно, ведь у истоков этого мастерства стоят русские учителя. И теперь  русскому Ивану  суждено прервать  счёт сбитых бывшим другом Гельмутом наших самолётов.
«Чего тебе в твоей Германии не жилось, придурок! – подумал Иван, шагая к самолёту, - выучили вас на свою голову. Ну, ничего, готовься, заловлю – глаз на  задницу натяну, так и знай!».
                    Любви есть место на войне. Маргарита
  Пятнадцатого мая сорок третьего года командовавший штурмом «Голубой линии» генерал Гречко приказал очередное наступление прекратить: глубокоэшелонированная оборона «линии» вела к большим потерям.  На дворе стоял не сорок первый, когда лозунг «любой ценой» был в ходу на всех фронтах и понимался, как «умри, но сделай». После Сталинграда генералы наши прониклись жертвенностью народа и окончательно поняли, что такой народ надо беречь изо всех сил, и  приказ «любой ценой» запускать лишь в крайнем случае. Потому, проведя, в сущности, разведку боем, Гречко понял: в лоб укрепления не взять, надо вести осаду.  Отбили только станицу Крымскую, и когда командующему доложили о потерях, генерал выругался и приказал на награды не скупиться. В том числе посмертно. И прекратил атаки.

И наступило на этом фронте временное затишье, которое, впрочем, не коснулось авиации: как рубились наши с немцами в воздухе, так и продолжали рубиться. Потому что немцы, стянув  в район Таманского полуострова отборные силы истребителей и бомбардировщиков, продолжало бомбить наши порядки с удвоенной энергией.

Они по-прежнему свирепствовали в районе Мысхако -  в этот мыс в фоврале сорок третьего зубами вцепился десант морячков под командованием Цезаря Куникова.  Над их позициями «лапотники» висели постоянно, стремясь вбить людей в граниты мыса. Что было понятно: плацдарм «Малая землся», как его стали называть даже в официальных документах, оказался в тылу у защитников «Голубой линии», а иметь у себя за спиной  вражеское подразделение вояки всех времён и народов считали смертельно опасным.  

Наши, конечно, тоже долбили немцев, но на первом этапе таманской операции немецкое превосходство в воздухе  всё ещё ощущалось: немцы, получив под Сталинградом оглоблей по зубам, делали всё, чтобы тот печальный опыт забыть и снова безраздельно господствовать в небесах. 

Но не тут-то было: мало того, что наши истребительные полки переоснастили новыми машинами, война не только убивала, но и учила: Сталинград выковал плеяду великолепных воздушных бойцов, ни в чём не уступавших немецким асам, а в чём-то их превосходивших. Например, в готовности идти до конца, несмотря на смертельную опасность. Так, немцы терпеть не могли лобовых атак, в то время как наши такие атаки практиковали и почти всегда выходили из них победителями: немецкие нервишки по сравнению с нашими были тощими и рыцарского турнира не выдерживали, рвались. А их обладатель, отвернув,  получал в брюхо или бок смертельную порцию металла и отправлялся в Валгаллу, на свидание с Нибелунгами. 

Немцы давно поняли, что русские стали другими, и прогулки-охоты, как в сорок первом, не будет, но всё еще стремились повернуть ситуацию в свою пользу и лезли из кожи вон,  чтобы вернуть былую уверенность в своём преимуществе. Даже их эксперты, асы, по-нашему, стали участвовать в собачьих свалках, чего ни под каким видом не делали даже под Сталинградом.

А наши в прошедшие годы действительно набрались мастерства, как личного, так и коллективного, и стали мыслить творчески, изобретая приёмы персонального и группового воздушного боя. То есть, к нашим лётчикам пришло то, чего им так не хватало в начале войны: они поняли, что воздушный бой есть групповое творчество, и только коллективом можно одолеть всё ещё сильного врага. 
…Десятое июня сорок третьего года я запомнил навсегда: хоть и наступило затишье, но война продолжла собирать кровавую жатву – в этот день чуть не погиб мой друг, комэск-два капитан Рогов. 
К тому же  приближалась вторая годовщина начала войны,   её канун комсомольцы нашего полка объявили «днём мести» и  попросили меня, как опытного бойца, сделать доклад – это я тоже  запомнил. 

Доклады я не любил, но тут было дело святое, и я согласился: мне, действительно было, что сказать комсомольцам. К тому же комсомольскую просьбу поддержал комиссар Пименов, человек огромного авторитета, которого мы слушались безоговорчно.
- Не отлынивай, Сагайдак, делись опытом, вспомни себя в их возрасте, - сказал он и  добавил чей-то стих: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся», - во, какой у нас был комиссар!

Доклад я, конечно, сделал, но куда сильнее «дня мести» потрясла меня весть о случившемся с Роговым.  
  Война изобрела множество смертей, но ту, которая чуть не настигла моего товарища, можно было бы смело считать глупейшей из всех. 

  С утра он получил задание вылететь на сопровождение бомбардировщиков соседнего полка в глубокий немецкий тыл – им было предписано уничтожить переправу  на Северском Донце, через которую шло снабжение немецких войск. До цели предстояло лететь двести пятьдесят километров, что с учётом обратной дороги  и возможных стычек с немецкими истребителями было почти на пределе возможностей Ла-пятого. Поэтому перед вылетом согласовали с командиром «Петляковых» дозаправку наших  машин на обратном пути на их аэродроме.  
Вылет прошёл на удивление спокойно, понтонный  мост разнесли с первого удара, бомберы, несмотря на плотный огонь зениток,  остались целы и, отбомбившись по танковой колонне, ожидавшей переправы, благополучно легли на обратный курс. Немцы, скорее всего, не ожидали атаки  - ведь  переправа находилась в их глубоком тылу. А может быть, они по-человечески устали от войны и  потеряли бдительность, кто знает. Но факт оставался фактом: налёт наших бомбардировщикой  немцы прозевали, даже «эрликоны» открыли огонь лишь после первого нашего захода.
На обратном пути всего одна пара «мессеров»-охотников попыталась атаковать бомбардировщики, но была перехвачена четвёркой Рогова на выходе из пике и сбита.

- Теряет немчура квалификацию, - прокомментировал по радио ведущий второй пары лейтенант Косырев, - попались, как салаги. Даже удивительно.

- Смотреть воздух! – пресёк восторги Рогов, - а то будет тебе квалификация.

Они приземлились у бомбардировщиков и не успели заглушить движки, как к ним подкатили три бензозаправщика и тележки с голубыми баллонами со сжатым воздухом для запуска моторов. 

- Воздух? – спросил Рогов техника с бойкими глазами и пилоткой, лихо сидевшей на самой макушке – было непонятно, как она там держится. 

- Не извольте сомневаться, товарищ капитан, - весело отвечал технарь, - самый что ни на есть чистый! Всё будет в ажуре!

Ажур был такой, что едва не полетели головы начальственного состава бомбардировочного полка во главе с Героем Советского Союза майором Остролуцким. А голова капитана Рогова удержалась на шее чудом. В прямом смысле слова.
Забравшись в кабину после заправки, капитан дождался  воя пускового насоса,  после  которого раздался грохот, как от взрыва  тонной бомбы. Невероятная силища выдернула капитана из кабины, и он   вдруг понял, что летит над аэродромной травой на высоте пары метров – таких полётов в его жизни ещё не было.

Грохнувшись на землю, он остался лежать, мысленно  фиксируя руки-ноги и другие части тела – всё казалось целым, лишь лицо, обожженное при взрыве, отчаянно саднило. 
- Товарищ капитан, живой? – долетел сквозь звон в ушах знакомый голос,  и Рогов, выкарабкиваясь из оцепенения, поднял голову и упёрся взглядом в безумные глаза давешнего технаря – пилотки на его макушке не было, видать, сдуло взрывом.

- Что рвануло? – приподнимаясь на локтях, спросил Рогов, -  ты как уцелел?

- Баллон рванул, перепутали суки снабженцы, - поднимая Рогова, частил техник, - а как я живой – не знаю. 

-  Ну-уу, - протянул капитан, тряся головой, чтобы избавиться от звона в ушах,  - спутать воздух и кислород… За это не морды бить надо, а к стенке ставить. Все хоть целы? 
- Не, - пряча глаза, сказал техник, - напарника убило, он запускал. Меня перед тем к командиру вызвали, лейтенанту Годованцу, - пояснил он, - я и побёг.

- От смерти,  значит, побёг, - Рогов встал на ноги и смотрел, что осталось от его новенького «лавочкина». 
Посмотреть было на что. Взрыв разворотил носовую часть самолёта и сорвал с креплений двигатель – тот валялся на траве метрах в пяти от останков «Лавочкина». Так что  вопрос о возвращении домой предстояло решать с местными командирами – авось, выделят какой-нибудь кукурузник. Тем более что вон они, командиры, мчатся на всех парах к месту ЧП, и сейчас тут начнётся.

Ничего, однако, не началось. 
С переднего сиденья почти на ходу выпрыгнул поджарый майор с Золотой звездой Героя на груди – комполка Остролуцкий. Окинув рысьими глазами поле боя и увидев накрытое самолётным чехлом тело, он выстрелил вопросом:

- Кто?

- Ефрейтор Сёмин, - ответил, не глядя на командира, уцелевший техник, - он запускал…

- Почему без головного убора и не представились по форме? – спросил майор, ткнув пальцем в техника.

- Виноват, товарищ майор, - техник, находясь в замешательстве от происходящего,  приложил руку к непокрытой голове, провёл  ладонью ото лба к затылку,  пилотки  не обнаружил, сложил руки по швам и повторил:
- Виноват. Взрывом кислородного баллона убило ефрейтора Сёмина, он запускал двигатель. Как вместо сжатого воздуха нам поставили кислород, я не знаю.

- Мы разберёмся, - спокойно сказал Остролуцкий и повернулся к Рогову.

- Извини, капитан, - сказал он, протягивая Рогову руку, - виновные будут наказаны. А самолёт твой,..- он посмотрел на развороченный  моторный отсек и закончил:
- Да нет, пожалуй, не отремонтируем. Так что извини еще раз, тут, скорее всего, капремонт нужен с заменой двигателя. Домой мы тебя, конечно, доставим, вот вернётся из округа посыльный, и дам тебе У-два. 

- Долго ждать, товарищ майор? – спросил Рогов, прикидывая, можно ли будет улететь из этого гостеприимного местечка на «Лавочкине» его ведомого - иногда лётчики вывозили на одноместных истребителях своих севших на вынужденную товарищей. Рогову очень не хотелось отставать от своей эскадрильи, тем более что саднило обожжённое лицо, и он хотел скорее попасть в руки полкового врача, которая, он был уверен, так уврачует ожоги, что от них не останется и следа. 

- А что у тебя с лицом? – спросил комполка и добавил, близоруко приглядываясь:

- Извини, сразу не увидел. Ожоги, что ли?

- Пустяк, товарищ майор, - ответил Рогов, удивляясь тому, что комполка разглядывает его в упор.  И тот, как будто прочтя его мысли, так же шёпотом пояснил:

- Без очков  плохо  вижу, но не хочу, чтобы мои орлы  лицезрели своего командира в окулярах. Доверять перестанут, - добавил он и заговорщицки подмигнул. И Рогов, которого насторожила  непонятная  рассеянность комполка, испытал после подмигиванья невольную симпатию к этому спокойному человеку, тоже подмигнул и от всей души улыбнулся.
- А раны твои мы сейчас, - сказал майор, - давай в «виллис», у нас замечательный доктор. Да сам увидишь.
Доктор действительно был замечательный – необычайно красивая молодая женщина. Когда в её кабинетик ввалилась военная орава, она сидела за столом и что-то писала.

- Разрешите, доктор? – спросил   майор Остролуцкий, вошедший первым.

- Конечно, Владимир Томашевич, - ответила докторша, не отрываясь от бумаг, - сейчас закончу, и к вашим услугам.

- Гость наш немного подгорел, - сказал майор, пропуская вперёд Рогова, - вы уж его подлечите, неудобно как-то. А я пошёл, забот невпроворот.

С этими словами он развернулся через левое плечо и исчез за дверью. 

- Так-так, - докторша вскинула на капиана невероятные бирюзовые глаза, Рогов и не видел таких никогда, - значит,  ожоги.

Она взяла капитана за подбородок и повернула щекой к окну. – Чем обожглись? Я имею в виду – не химией какой-нибудь?
- Никак нет, - по уставу ответил Рогов, - взорвался баллон с кислородом, ну меня и подпалило. 

- Умеете вы, - сказала она, звякая какими-то склянками на столике у стены, - это же умудриться – взорвать баллон! Да вы садитесь, - она кивнула на кушетку, застеленную клеёнкой, и Рогов примостился на краешке, исподтишка наблюдая за докторшей, которая поразила его в самое сердце. 

Тут смешалось  всё – и то, что Рогов, как всякий солдат на войне, отвык от  феномена женщины, и полыхание её невероятных глаз, и голос, показавшийся капитану неземной песней, и её запах, который он услышал, когда она держала его за подбородок. И ещё какие-то неизвестные флюиды, которые обволакивают нас при встрече с  понравившейся женщиной – всё это слилось в фантастическую мелодию узнавания. 
И сидел бравый солдат Рогов пень пнём, пребывая в полной растерянности и не зная, что ей сказать, как продлить хрупкое пребывание в сказочном мире невероятности. 

- Баллон взорвал не я, это ваши мастера. Как вас зовут? – ни к селу, ни к городу бухнул капитан, - я буду писать вам письма. Если вы, конечно, не возражаете, - спохватился  он и посмотрел на докторшу умоляюще. – Мне никто не пишет, -  пояснил он, ощущая небывалое:  язык жил сам по себе и молол  нечто без участия разума,  но у  языка получалось  то, что надо, чему хозяин немало удивился. – Я из Смоленска, мои под немцем, так что писать некому.
Всё это  капитан выпалил на одном дыхании, затем замолк и с опаской посмотрел на докторшу, думая про себя, что с такой внешностью ей нет прохода от ухажёров, а тут ещё и он со своими письмами и обгорелой рожей. Посмотрел еще раз и воспрял духом. Потому что в её глазах увидел нечто, выходившее за рамки общения женщины с ещё одним воздыхателем, - она смотрела на него внимательно, как бы стремясь увидеть что-то, ей необходимое. 
- Вот, - сказал капитан, провёл рукой по голове, наткнулся на щетину сгоревших волос, съехал ко лбу и отдёрнул руку: ожоги саднили. 

- Зовут меня Маргаритой Сергеевной, - сказала докторша, - письма писать мне можно, обещаю отвечать. Не на все, конечно, сами понимаете, день на день не приходится, то густо, то пусто, так что по обстоятельствам. Теперь закрываем рты и занимаемся ожогами, - она взяла со стола  склянку с  бурой жидкостью. – Придётся терпеть.

- Мажьте, Маргарита Сергеевна, - ради вас хоть в огонь…

- Ладно-ладно, зачем же в огонь? Хватит с вас, - сказала  докторша, дезинфицируя обожжённые места и обильно смазывая их бурой мазью, густой и вонючей. – Вас, кстати говоря, как зовут? Может, представитесь?
- Гвардии капитан Сергей Борисович Рогов, командир эскадрильи истребительного полка, представляю, на кого я сейчас похож, - выпалил бравый капитан на одном дыхании, - в полку не узнают. 
- Да не переживайте вы, - по-своему истолковав реплику капитана, сказала доктор, - ожоги неглубокие, через месяц и следа не останется.

- Да я не об этом, - махнул рукой Рогов, - с лица воду не пить и до свадьбы заживёт. Летать какое-то время не смогу, вот беда, - он посмотрел на себя в небольшое зеркальце, висевшее на стене, и пояснил:       - Из-за ожогов шлемофон не надеть. А без рации какие полёты.

- Ну, тут я не помогу, - сказала докторша, разглядывая капитана, - нет худа без добра, хоть  отдохнёте немного, на вас же лица нет.

- Тяжёлые бои были, - ответил, как бы оправдываясь, капитан, - да и ранение беспокоит.

- Что за ранение? – быстро спросила  она.
- Да ничего такого, Маргарита Сергеевна, к делу, как говорится, не относится, - он  опять назвал её по имени и даже удивился – так необычно звучало это имя.

- Ну, это решать мне, так что показывайте. – Она посмотрела на капитана и поняв, что тот колеблется, шутливо добавила:

- Это приказ старшего по званию, я всё-таки майор медицинской службы.

- Слушаюсь, товарищ майор, - принимая её тон, ответил Рогов, разулся  и начал снимать комбинезон.
- Куда вас ранило? – спросила она, наблюдая за манипуляциями Рогова.

- В бедро, - сказал он, растёгивая брюки, - может, не надо?

- Надо, надо, - ответила она строгим голосом, - у вас, истребителей, все такие стеснительные?

- Да нет, - усмехнулся он, - у нас будешь стесняться – быстро  на земле окажешься. А то и в земле, дело простое. Враг, как говорится, не дремлет.
Балагуря, Рогов скрывал смущение -  очень не хотелось ему начинать знакомство с понравившейся женщиной с показа исподнего. Но делать было нечего, он спустил брюки до колен и показал правое бедро – там синел шрам от недавней операции. Выглядел он устрашающе, фронтовой хирург за неименеем времени не церемонился и заштопал рану размашистыми стежками.  
- Ничего себе, - сказала докторша, трогая шрам пальцами, - тут же кусок  мышцы вырван.  Как же вы летаете?

- Так и летаем, доктор, - ответил Рогов, который действительно не задумывался над тем, как с такой раной летать, а просто летал, не делая поправок на телесную немощь и твёрдо зная, что в бою немощь эта забывается и тело работает само по себе, без вмешательства разума. Тем более, без какой-то памяти о ранах – о них забываешь напрочь. Потому что будешь в бою себя беречь – обязательно собьют без поправок на «не могу по причине ранения». 
- Так и летаем, - повторил он, чувствуя большое стеснение от того, что доктор, эта милая женщина видит его без штанов, в такой вот беспомощной позе.

- Одевайтесь, - сказала она, отошла к рукомойнику и позвякала штифтом, моя руки. – По-хорошему, вам бы для восстановления  не помешал месяц санаторно-курортной жизни, да где ж его возьмёшь. 
Она посмотрела на лётчика, еще раз отметила про себя землистый цвет его лица, большую усталость, прямо-таки тёкщую из глаз, и впервые за войну подумала, что вот на таких смертельно усталых русских ребятах и держится война, они служат некоей осью, вокруг которой вертится её молох. Выдерни эту ось, и всё рухнет в тартарары, и не будет спасения никому – ни старому, ни малому, ни мужчинам, ни женщинам.

 И ей захотелось что-то сказать этому парню, по совершеннейшей случайности вошедшему в круг её знакомых, сказать что-то хорошее, ободряющее, что может сказать только женщина. Чтобы хоть на миг исчезла из его глаз муть нечеловеческой  усталости, и он почувствовал, что есть на земле и другая, кроме войны, жизнь.  
- Вот вам  память обо мне, - улыбнувшись, сказала Маргарита и протянула Рогову склянку с той самой коричневой мазью, - будете накладывать её на ожоги каждый день и вспоминать меня.

Это вырвалось у неё против воли, она сама не понимала, как такое вышло, но слова были сказаны, и за ними, подумала Маргарита, стояло что-то большее, чем простое желание помочь раненому.

Маргарите исполнилось двадцать  шесть лет, и вся её сознательная жизнь была заполнена учёбой в  Московском медицинском, работой и войной. 
Получив распределение в Рязань, она к началу войны три года работала хирургом в областной больнице и в военкомат пришла двадцать третьего июня сорок первого с просьбой направить её в действующую армию. Но суровый и страшно худой майор сказал ей, что их больница переводится на военное положение, все сотрудники-врачи получают бронь, так что на фронт ходить не надо, а надо готовиться к приёму раненых.

- Тут скоро такой фронт начнётся, что только успевай, - сказал напоследок майор, чем немало удивил Маргариту. Она, воспитанная на «малой кровью, могучим ударом» и «война на чужой территории», была уверена, что война, как быстро началась, так же быстро и кончится, потому что «от тайги до британских морей Красная армия всех сильней». И панические, как она сочла, настроения военкома её страшно удивили – где западная граница СССР и где Рязань – ехать да ехать. 

Иллюзии, однако, развеялись с  первыми ранеными, которые поступили буквально через несколько дней – были они странно молчаливы, и добиться чего-то вразумительного от них было невозможно,  раненые единодушно держали язык за зубами. 
Но, несмотря на  их странное молчание, в воздухе носилась некая тревога. Потому что из обрывков разговоров, реплик и междометий, даже из ночного бреда, постепенно вырисовывалась картина какой-то  страшной катастрофы, участниками которой стали раненные бойцы. А вскоре поползли слухи о том, что их госпиталь  со дня на день эвакуируют куда-то на Урал, и даже самые заядлые оптимисты приуныли. Потому что стало ясно: катится с запада по нашей земле страшный вал железа и огня, и он уже перемолол часть нашей армии, которая «всех сильней» - вон она стонет, скрежещет зубами и матерится на койках. 
В  августе больницу, которая стала эвакогоспиталем,  отправили в глубокий тыл, в город Тамбов, и началась их великая война за жизнь – раненых везли  нескончаемым потоком. Маргарита поняла сразу, что время, когда она жила собственным разумом и желаниями, ушло. А на смену пришла эпоха, когда надо было жертвовать собой во имя огромной цели – спасения Родины, да и самой жизни – будучи из  военной семьи, она  не могла думать иначе: все её предки по отцовской линии защищали Родину. Но, понимая нужность своей работы, она чувствовала, что сидит в её душе некий червь сомнения, нашёптывавший, что она нужнее на фронте, непосредственно там, где бойцы получают свои раны. Сказывалось, опять же, воспитание на героике гражданской войны, её комсомольская юность и желание жить с наибольшей пользой для Родины. 
В этом её желании крылся и вполне практичный резон: в эвакогоспиталь попадали бойцы с тяжёлыми ранами, оперировать которые могли только опытные хирурги. А специалисты её уровня лишь ассистировали корифеям, да и то не всегда: маститые хирурги имели, как правило, свои сложившиеся бригады и неохотно соглашались на замену, скажем, хирургической медсестры, с которой они понимали друг друга без слов, на кота в мешке, которого надо было натаскивать, доводить до уровня. А это время и время, которого, как правило, не хватало катастрофически. И получалось, что хирург уровня Маргариты, стоя у операционного стола и наблюдая работу корифея, опыта, конечно, набирался, но опыта визуального, который надо было закреплять на практике. Чтобы не растерять даже те навыки, которые у неё были. 

Реальный опыт можно было обрести лишь во фронтовых медсанбатах, о переводе в который всё чаще задумывалась Маргарита Сергеевна. 

Однажды они немного выпили медицинского спирта по поводу дня рождения одного из врачей, и Маргарита разоткровенничалась с коллегой, с которой делила комнату в общежитии.

- Ты сбрендила? – выпучила глаза коллега, - ты знаешь, что такое медсанбат? Да там тебе наше сегодняшнее житьё раем покажется. С жиру бесишься, подруга, - жёстко заключила практичная докторша, и Маргарита поняла, что система ценностей у них разная. И с того момента зареклась откровенничать с кем бы то ни было.

Однажды она вышла в город, чтобы купить на стихийном рынке кое-что по мелочи типа зубного порошка и туалетного мыла. Потому что казённым мылом умываться было, конечно, можно, но щеки после него становились похожими на наждачную бумагу. 
Идя вдоль лоточников со всякой всячиной на рундуках, она почувствовала на себе чей-то внимательный взгляд и, обернувшись, глаза в глаза встретилась со статным, неулыбчивым майором-лётчиком со звездой Героя и нашивками за ранения на груди. 

- А я всё гадаю, где вас видел, - сказал он, подойдя к Маргарите – в госпитале я вас видел, когда навешал друга. Мой полк  здесь на переформировании, - пояснил он, - и надо же случиться такому – друг у вас лежит. Капитан Галанин, может, помните.
- Не помню, - сухо сказала Маргарита, в первое мгновенье подумавшая, что это хитрый приём с целью познакомится. Но потом до неё дошло, что такими вещами, пожалуй, не шутят, и она, слегка улыбнувшись, пояснила:

- У нас раненых сотни, товарищ майор, всех не упомнишь.

- Понимаю, - сказал лётчик, - а давайте познакомимся. Мы на фронте света белого не видим, с людьми гражданскими ещё до войны разговаривал, так что одичал до невозможности, - пояснил он и впервые чуть улыбнулся. – Остролуцкий Владимир Томашевич, - добавил майор, козырнув.
- А где же тут гражданские? – тоже усмехнулась Маргарита, - я ведь тоже вашего роду-племени. А что в платье – так у меня сегодня выходной, могу позволить. 

- Да это понятно, - сказал майор, ничуть не растерявшись, - но всё-таки. Вы к гражданской жизни ближе будете, чем мы. Вот и хочется поговорить, в кино, может, сходить или на танцы. Не против?
- Значит, всё-таки ухажёрство, - усмехнулась Маргарита, привыкшая, что каждый встреченный ею мужчина обязательно пробует познакомиться. 

- Не без того, - кивнул головой лётчик, - война такие выкрутасы выделывает, что каждая минута дорога. А вдруг я ваша судьба.

Он так и сказад: не «вы – моя судьба», а «я – ваша».

- Из построения вами фразы я делаю вывод, что вы – немаленький авиационный начальник и привыкли командовать, - Маргарита, не ожидавшая такого натиска, слегка растерялась и попробовала спустить летуна на землю. Но не тут-то было.

- Есть такое дело, - сказал он в ответ, - командуем помаленьку. Пока только полком, но перемены судьбы не за горами. Кстати, - вдруг вскинулся он, - у меня врача ранило,  пойдёмте ко мне.

«Вот тебе раз! – ахнула Маргарита, - таких совпадений не бывает, это шанс!»
С появлением из ниоткуда майора-лётчика сидевшая в  её голове мысль обрела материальное воплощение. И ничего, что это был всего лишь полк, лиха беда начало, из полка до медсанбата значительно болиже, чем из эвакогоспиталя, как-нибудь одолеем расстояние, думала Маргарита, понимая, что шанс, хоть и скоропалительный, надо использовать полной мерой. 

Но случившееся уличное знакомство было  не только неожиданным - оно несло в себе  мощный заряд на будущее, ведь предложение лётчика  полностью  совпадало с её желаниями.

Маргарита слегка испугалась - оттого, что её  мысли о будущем  почти совпали с  предложением, которое, походя, сделал ей бедовый лётчик. Это  отдавало мистикой, было похоже на  знак свыше, поцелуй судьбы и провидение,  на всё то иррациональное, во что почти каждый человек начинает верить в тяжёлых ситуациях. 
Она стояла и молчала, и настырный майор расценил это молчание почти как согласие:  если бы Маргарита  никогда не  планировала что-то подобное, думал он, ответила бы сразу – нет, и всё тут. Однако она молчала,  это говорило о многом, и Остролуцкий, считавший себя большим физиономистом и психологом, подумал, что попал в яблочко: примеряла на себя Маргарита эти одёжки. В связи с чем - непонятно, потому что от добра добра не ищут, а тут был именно  такой случай, стоявшая перед ним красивая женщина задумалась над его предложением – где же это видано, чтобы поменять воистину райский по нынешним временам уголок на кровищу и смерть военного быта?
«Что-то тут не так, - думал он, глядя в русалочьи глаза Маргариты, - от неразделённой любви бежит, что ли? С них станется».

 Физиономисту и психологу Остролуцкому и в голову прийти не могло, что под ангельской внешностью этот лазоревый цветочек таит железную волю, самодисциплину  и знает цель жизни – стать одним из тех корифеев, от которых она собралась бежать без оглядки. Чтобы через годы вернуться на равных в их когорту небожителей – на прочее она была не согласна.

Короче говоря, майор Остролуцкий своей орденоносной грудью протаранил, буквально проломил все административные препоны и вскоре был готов представить нового доктора  командному составу гвардейского бомбардировочного полка.

Своё появление  в полку Маргарита запомнила навсегда.

В штабе шло совещание, и плотными слоями ходил дым, завившийся винтом, когда  она открыла дверь. 

- Разрешите, товарищ май…- сказала она и запнулась: на плечах Остролуцкого  сияли новенькие подполковничьи погоны, - подполковник, - поправилась Маргарита, шагнув к столу. И услышала деревянную дробь – то упали на столешницу челюсти уважаемого собрания.

- Представляю вам, товарищи командиры, нашего нового доктора, - упиваясь  эффектом, сказал Остролуцкий,  – майор медицинской службы Маргарита  Сергеевна Строганова.
Раздался глубокий выдох,  дым опять  завился в спираль, а Маргарита скромненько уселась  у дальнего края стола.

- Нет-нет, Маргарита Сергеевна, - Остролуцкий сделал ей  знак рукой, - пожалуйста, сюда. Привыкайте, - сказал он, пока Маргарита шла через комнату, - вы – командный состав, так уж будьте любезны соответствовать.

Она села на свободный, видать, заранее приготвленный  стул рядом с крупным, чёрным, как смоль, майором и оглядела собравшихся. Это были молодые, двадцати-тридцатилетние ребята, отмеченные множеством наград, - от орденов и медалей рябило в глазах.
 Маргарита, уже имевшая опыт выживания в мужских сообществах, поняла, что особых проблем с этим здесь не будет, народ подобрался серьёзный, даже сумрачный.  И она, понимая, что открывает новую страницу своей небольшой жизни, внутренне усмехнулась и подумала, что всё сделала правильно, а дальше будет видно.                
                                 Бой воздушный и земной
…И сидел в мозгах Сагайдачного ржавый гвоздь – память о Гельмуте Штрассере, однокашнике по Липецку. Которого он   он встретил недавно на небесных путях-дорогах в кабине «Мессершмитта» последней модификации «G», «Густав», как называли его в войсках. 
Сидел этот гвоздь в памяти и не давал покоя,  потому что чувствовал Иван: предстоит им с Гельмутом  тёплая встреча,  ведь оба они ищут её. И всё говорит о том, что она обязательно случится, у них даже бортовые номера – перевёртыши. У Ивана двадцать третий, у Гельмута – тридцать второй, и это - лишнее  подтверждение того, что их дорожки вот-вот схлестнутся. Не могут не схлестнуться. Потому что справедливость должна победить, верил Иван. «Ты нарушил какие-то высшие законы жизни, закон гостеприимства, в конце концов. Мы к тебе с добром, а ты  в отместку - десятки убитых ребят,   вон  у тебя на киле сколько крестов.* Так что готовься, не будет тебе пощады», - думал майор Сагайдачный, и в каждом полёте искал знакомый номер «тридцать два» на «мессерах» с  эмблемой пятьдесят второй истребительной эскадры немецкого Люфтваффе. 
О появлении на их участке фронта  этой эскадры немцев пришло предупреждение из штаба воздушной армии. В  нём говорилось о необходимости соблюдать особую осторожность при встречах с  «мессерами» с тевтонским мечом на фюзеляже, той самой эмблемой пятьдесят второй эскадры. Потому что сидят в их вабинах сплошь эксперты  (так немцы называли асов). Предупреждали  и о бандитской тактике экспертов: они почти никогда не снисходили до «собачьих свалок», то есть, до маневренных боёв группа на группу. Но почти всегда нападали из засады, маскируясь на солнце, среди облаков и земного ландшафта и сбивая преимущественно подранков да  заблудившихся или отставших от группы разинь.  Так что внимание и ещё раз внимание, требовало начальство, не расслабляйся, пока не  выберешься из кабины после приземления. И было начальство стократ право: буквально на второй день боёв на Кубани полк Деева лишился двух хороших лётчиков. 
Которые именно прозевали угрозу: «мессера» с  мечами подловили их по возвращению на аэродром, зашли от солнца и сбили обоих – и ведущего, и ведомого. 
Наши были тоже не ангелы и, находясь на свободной охоте, применяли те же приёмы – и  атаку  со  стороны  солнца,  и маскировку в 
облаках и на фоне земли. Но элементы военного благородства они всё же соблюдали – не расстреливали выбросившихся с парашютом, подранков и севших на вынужденную посадку. 

Что касается немецких экспертов. 

Приведу лишь один пример немецкого «рыцарского отношения к противнику», о котором  трубила немецкая пропаганда. Случай этот, правда, имел место позже, уже над Донбассом, но я, как автор, имею право тасовать события, если это не во вред канве повествования.

Однажды над нашим аэродромом появилась пара «Мессершмиттов».    Пронесясь на бреющем, они сбросили на плосу кожаную перчатку, в которой оказалась записка с вызовом советского аса на  рыцарский поединок. Немцы обещали дать ему взлететь и набрать высоту, после чего и начиналась собственно дуэль.  
Как назло, самые опытные бойцы находились на задании, на аэродроме была лишь третья эскадрилья капитана Гомулко – они готовились к очередному вылету. И Паша Лобач, узнав суть дела, примчался с выпученными  глазами  на  КП и  с разбегу  пристал к Дееву. 
- Ну, товарищ  подполковник! – начал он, - разрешите слетать. Это что ж такое – по головам ходят и не боятся! Да я его в бараний рог!
- Уверен, Паша? – спросил Деев, наблюдая за «мессерами» в бинокль. – У  них места живого на килях нет,* столько сбитых. А у тебя всего три. 
- Да  разве в этом дело!? – кричал Лобач, - я унутренне готов. Ишь, сука, круги он нарезает. Разрешите, товарищ командир!

- Лети, - решился подполковник. – Тащи его на вертикаль, они «Лавочкина» ещё не знают, так что шансы есть. И хорошие.

Шансов не было. Они срубили Пашу на взлёте и тут же смылись – боялись, что взлетят другие и за вероломство накажут.  А Паша  смог сесть, отделавшись лёгким испугом.

Это и было немецкое рыцарское отношение к противнику. 
Дело этим не кончилось:  комполка приказал возвращавшемуся с задания Рогову отловить двух «мессеров», которые, судя по всему, идут им навстречу.
- Вижу, - коротко сказал Рогов, - ну, ждите гостей.

-------------------

* Немцы обозначали сбитые самолёты, нанося на киль истребителя маленькие свастики (мы, как известно, наносили звёздочки на капот).  

И его восьмёрка появилась вскоре над аэродромом, ведя впереди себя двух немецких рыцарей. Которые безропотно плюхнулись на полосу, потому что рыпаться им было некуда: справа – слева, сверху – снизу их страховали наши истребители, отсекавшие огнём все их попытки  дять дёру. 

На КП их встретил Паша Лобач с фонарём на глазу – ударился при посадке на брюхо о  прицел. Он подошёл к переднему немцу и без слов  дал ему в рыло – тот ахнуть не успел, завалился на спину и некрасиво задрал ноги.

- Сука! – сказал Паша беззлобно, - а я тебе поверил.

Потом наши напоили немцев до изумления, и Паша, который всё не мог успокоиться от немецкого вероломства, пристал к гансу с вопросом,  почему тот  повёл себя так некрасиво.

- Я ж тебе поверил! – говорил он, откручивая пуговицу на немецком френче, - ты что, курва немецкая, не знаешь, что обманывать плохо?

- Товарищ капитан, - взмолился молоденький переводчик, - я и слов таких на немецком не знаю, вы уж…того…

- А мат немецкий знаешь? – удивился Паша, - должен же знать, не можешь не знать!

- Ди ахний мат против нашего и не мат вовсе, - интеллигентно заметил переводчик, - так, щекотка.

- Например? – не отставал Паша, решивший во что бы то ни стало донести до немцев свою мысль.

- Ну, доннерветтер, - сдался переводчик.

- О, доннерветтер! – закивали головами, льстиво ухмыляясь, немецкие вояки, - я, я!

- И что ж оно значит такое? – спросил Паша, подозрительно прищурив глаз.

- Так,..- стушевался толмач, - ну, типа гром и молния.

- И всё? – изумился капитан. – И правда, куда им до нашего. Давай, немчура, за нашу победу.

И он щедрой рукой набулькал в немецкие стаканы чистейшего спирта, выцыганенного по этому поводу у старшины Аникина.
Выше я говорил, что война – ведикий учитель, но не дай нам Бог такого учителя. 

Что касается авиации, то именно на Кубани перед нашими лётчиками-истребителями в полный рост встал вопрос  совершенствования тактики небесных боёв. Потому что новые самолёты дали нашим возможность биться с «мессерами» на равных, но подводила тактика, мы всё ещё применяли старые методы ведения воздушного боя, закреплённые в довоенных уставах и аставлениях. А глупейшие смерти наших ребят, подловленных немецкими экспертами и сбитых из-за угла,  взывали к отмщению. Для чего нужно было изобрести что-то такое, что  перевело бы немцев из разряда охотников в разряд дичи. И изобрели, именно на Кубани изобрели – Саша Покрышкин, чья слава гремела по всем фронтам, придумал знаменитую кубанскую «этажерку» - эшелонирование наших истребителей по высоте. 

Идея была настолько простой, что не умещалось в голове, почему её до сих пор не придумал какой-нибудь светлый ум – чего-чего, а светлых умов на войне было достаточно.
 Итак. Скажем, эскадрилья из двенадцати самолётов вылетает на сопровождение бомбардировщиков. Которым поручено разбомбить некий объект во вражеском тылу или на линии фронта. Раньше наши истребители, эскортируя бомберов,  занимали позиции в горизонтальной плоскости, а что творилось выше их армады, они не имели понятия. И кто там подкрадывается сверху или снизу к их строю, не знали. Результат – пронесутся две молнии сквозь строй бомбардировщиков, и пары наших как не бывало, вон они потянули черные хвосты дыма к земле. 
Я, конечно, утрирую, бомбардировщики тоже не дураки были, и попробуй сбей его, когда он идёт в плотном строю и огрызается массированным огнём крупнокалиберных пулемётов. Но их всё равно сбивали, за что с командиров истребителей сопровождения чуть ли не живьём сдирали кожу. Летали, знаем.

Вот чтобы не было в небе никаких неожиданностей, и придумал Саша Покрышкин свою этажерку.

Суть её, повторюсь, до обидного проста. 
При   работе с бомбардировщиками основная группа истребителей из шести единиц идет с  бомберами на одной высоте, скажем, на тысяче метров.  Это группа непосредственного сопровождения.

На пятьсот метров выше идёт группа прикрытия из четырёх самолётов. 

И оставшиеся два истребителя идут ещё выше на пятьсят метров – это резервная группа, следящая за ситуацией  с высоты и предупреждающая о появлении вражеских самолётов и о возможных атаках, а также пресекающая подобные попытки. В том числе и атаки немецких экспертов из засады. 
Скажут: эка задача! Ну,  устроят немцы засаду на пятьсот метров выше верхней группы, да и атакуют наших подопечных. Так-то оно так, да только есть оптимальная дистанция, с которой наиболее эффективно атаковать. Заберёшься выше, увеличишь расстояние до цели, и построить линию атаки будет очень непросто: пока ты идёшь на цель, она, подлая, улетит вперёд на несколько сотен, а то и тысяч, метров, и ударишь ты по пустому месту. 
Так что в этой схеме было всё логично, недаром же говорят, что всё гениальное просто. 
Новую тактику полк Деева испытал буквально сразу после устного ознакомления. И  она сработала прямо-таки отлично: бомбардировщики поразили цели, сунувшихся было к ним «мессеров» перехватила  и рассеяла основная группа наших. А резервная пара поймала под облаками двух немецких охотников и обоих сбила, использовав их же тактику нападать из подворотни. Так что домой  деевцы возвращались во вполне радужном настроении, чуть расслабились, за что тут же и поплатились: на  них сверху упала девятка «Мессершмиттов», и только вопль по рации капитана Маленьких, командира резервной группы, помог избежать серьёзных последствий, все остались целы. Пока. Потому что за «мессерами», драпанувшими на запад, погналась четвёрка  Сагайдачного. Эта карусель происхоила над передним краем,  и наши зенитчики, не разобравшись в лучах заходящего солнца, кто есть кто, засадили по «мессерам» несколько залпов. И под взрыв нашего снаряда попал «Лавочкин» Сагайдачного. Он пробил левый капот и что-то повредил в моторе, потому что  тот сразу засбоил, грозя вот-вот  умереть  окончательно. 
- Ну, не козлы, а? – выдал в эфир Сагайдачный, - третий же раз сбили, сволота, третий раз! Паша, прикрой, меня наши сбили, буду тянуть в тыл!

- Как наши?! – изумился Паша, - ну не сволочи? Давай, Сайгак, мы на стрёме, прикрываем! – закончил он, и  дымящийся самолёт в сопровождении трёх Ла-пятых повернул на восток. 
Плюсом было то, что они шли над нашей территорией, а «мессера», если и были где-то поблизости, о себе знать не давали, но подбитый «Лавочкин» упорно тянул Сагайдачного к земле. Двигатель перестал сопротивляться и заглох, и майор, поняв, что вынужденной не избежать, начал, планируя, высматривать более-менее подходящую площадку для приземления. Лесной массив вскоре кончился, за ним открылось вполне подходящее море белых цветов, скорее всего, ромашек, на которые Сагайдачный и направил своего подранка.

А дальше началась цепь приключений майора Сагайдачного на земле. 

Он резко направил самолёт  вниз и в зеркало заднего вида углядел пару «мессеров», на огромной скорости  ложившихся на боевой курс, проще говоря – заходящих ему в хвост, чтобы добить. Прикинув положение звена Лобача, он понял, что те не успевают, и спасти его можно было,  если бы кто из наших подставил собственный самолёт под огонь немцев. Да и то вряд ли: у «мессеров» была огромная скорость, и наши ребята действительно не успевали. 
Но Паша всё же попробовал: невероятной полубочкой он попытался влезть между немцами и «Лавочкиным» командира. И опоздал, «мессера» проскочили точку их возможной встречи с Пашей на мгновенье раньше, у Паши для манёвра не было высоты, и он, едва не всадив самолёт в землю, как-то вывернулся и теперь крутил полупетлю с целью зайти немцам в хвост. 

«Ну, капец!», - пронеслось в голове майора, но он всё же попробовал выпустить шасси, они не вышли, и  Сагайдачный  грохнулся на брюхо. 

Дальше произошло невероятное: сначала он  ощутил сильейший рывок за хвост, его швырнуло на приборную панель, и только затянутые плечевые ремни спасли от уродства. И тут же над ним пронеслась пара немецев, ведущий тащил за собой по земле три вспаханные борозды – их оставляли снаряды пушки и двух пулемётов.
Они опоздали. Тот рывок за хвост был результатом  невыпуска Сагайдачным шасси, он плюхнулся на брюхо и сразу потерял скорость, что спасло ему  жизнь: немцы, не учтя, что подранок  садится на живот и будет резко тормозить, огонь открыли поздно и, скорее всего, с досады, оттого, что их явная добыча так коварно ушла из-под носа.

 И тут же началась заключительная часть драмы под названием «немцы и медведи»: наша тройка под водительством  Лобача правильно  определила точку перехода «мессеров» в кабрирование и оказалась  в ней вовремя: немцы задрали носы и полезли вверх, но там их уже  ждала горячая встреча со стволами пушек «Ла-пятого». Которые и сыграли немцам траурный марш, да с таким мастерством, что оба охотника на медведей тут же закачались в небесах под оранжевыми куполами парашютов.

Паша заложил вираж вокруг парашютистов, показал им сначала кулак, затем кукиш – немцы растерянно поморгали - и пошёл к месту приземления командира. Убедившись, что у того всё в порядке - он махал им с земли какой-то цветной тряпкой -   Паша снизился, и показывая на спускавшихся неподалёку немцев, вопросительно задёргал головой. Сагайдачный, поняв, что он спрашивает, как быть с подлыми врагами, нырнул в кабину и выскочил оттуда с автоматом ППШ – спасибо технарям, прикрутили кронштейны для кремления автомата  в кабине «Лавочкина». Затем описал над головой круг, что обзначало: «покрутитесь тут, пока я с ними разберусь, если что – поддержите огнём». И побежал с автоматом наперевес к спускавшимся немцам. 

- Хенде хох! – приказал он, и немцы, бросив парашюты, послушно подняли руки. – Ком цу мир, - вспомнил Сагайдачный уроки школьной  учительницы немецкого, незабвенной памяти Надежды Дмитриевны Житниковой, которая с них семь шкур спускала, но заставила-таки лоботрясов из рабочего посёлка вызубрить азы  разговорного немецкого. 

Немцы с поднятыми руками безропотно пошли к нему.

- Гебен зи мир ире пистолен! – снова скомандовал майор, держа их под прицелом автомата, по сравнению с которым офицерские «Вальтеры» немцев были детскими игрушками. 
Немцы отдали пистолеты, по-прежнему  растерянно глядя на дичь, которая так неожиданно превратилась в опасного волка. 

- Зетцен зи зих, - повёл стволом автомата майор, показывая, куда садиться, и немцы послушно уселись на траву. 

Что делать с ними дальше,  Сагайдачный пока не решил, но было ясно, что  немцев надо  отправлять в плен. Ближе всего   находился передний край, где имелся особый отдел, занимавшийся пленными, но майору очень хотелось поговорить с немцами на профессиональные темы, выведать какие-нибудь их секреты. А это значило, что немецких лётчиков надо доставить к себе в полк и уж там выпытать всё, что будет полезным в грядущих схватках. Каких-то особых  открытий майор не ждал, все немецкие тайны наши уже знали, но поговорить с врагом всё же хотелось.

 Сагайдачный посмотрел  на передний край – он был хорошо виден с холма, на котором они оказались, -  и подумал, что для начала ему нужно туда добраться.  А уж потом с  командиром подразделения, в которое он попадёт, решать вопрос о конвоировании пленённых им, майором Сагайдачным, немецких лётчиков в расположение его полка. До которого отсюда, как он думал, было километров пятьдесят. 
Посмотрев на ведущую к окопам грунтовку, он даже засмеялся от радости, подумав, что ему наконец-то начало везти: по грунтовке в их направлении катился сгусток тяжёлой российской пыли, и в голове этого хвоста бойко прыгал на ухабах родной ГАЗ-АА, незаменимая полуторка, до боли знакомая всем без исключения участникам великой войны. Видать, окопники  наблюдади его схватку с «мессерами» и немецкие оранжевые парашюты и выслали подмогу. 

Так оно и оказалось. В кузове  доскакавшей до них полуторки оказалось пять бойцов с винтовками. Их  командир – младший лейтенант с забинтованной головой, почти на ходу выпрыгнул из кабины и, увидев регалии Сагайдачного, его Золотую звезду, выпучил глаза и едва ли не строевым шагом направился к нему, приложив руку к неуставной солдатской пилотке.
- Товарищ майор, - начал он, но Сагайдачный, чтобы не терять времени, прервал его доклад и протянул ладонь для рукопожатия.

- Ком, - сказал он немцам, показывая на кузов полуторки, - зетцен зи зих. И немцы, смышлёные ребята, с некоторой опаской полезли в кузов, где их ожидали с непередаваемыми выражениями на лицах русские солдаты, которых они  наконец-то увидели воочию. 
Немецкую опаску понять было несложно: их было двое, а русских – целых пять человек, и рожи у них были, как казалось немцам, вполне плотоядные, неровен час, побьют. Но Сагайдачный, в корне пресекая такое развитие событий, тоже полез в кузов вслед за немцами, говоря по ходу «и чтоб ни-ни, немцы мне живые нужны! Усекли, служивые?». 
Повторять служивым два раза было не нужно: они впервые видели живьём нашего лётчика, да ещё и майора, да ещё и Героя Советского Союза, так что до самого расположения полка с их лиц так и не сошло какое-то почти благоговейное изумление. 
Словом, всё прошло благополучно, даже немецкие окопы промолчали по неизвестной причине, не накрыли нахальную полуторку минами или снарядами – может, пожалели своих летунов. 

Они высадились в небольшой лощинке, у блиндажа командира полка, где машину встретили по достоинству – сам комполка, особист и кто-то ещё из офицерского состава. Увидев Сагайдачного, командир, на груди которого тоже красовалась звёздочка, неожиданно раскрыл объятия и воскликнул:

- Вот те раз! Сагайдачный! Видел, видел твою рожу в «Красной звезде», да и слышал тебя по рации. Подполковник Каргин, - представился он, пожимая руку майора. - Ну, милости прошу, - он откинул полог плащ-палатки на входе в блиндаж. И увидев, что майор замешкался, добавил:

- Да не переживай ты, никуда немчура не денется, разберутся с ними.

- Товарищ подполковник, - быстро сказал Сагайдачный, - мне они в полку будут нужны, поговорить с ними хочу по поводу  их новых «мессеров». Так что немцы чур мои, а вы помогите с транспортом.
Он выпалил это на одном дыхании, понимая, что отпусти он сейчас своих подопечных с особистом, неприметным старлеем с малиновыми петлицами, и выцарапать их обратно будет невозможно.

- Тойберг, слышал? – спросил комполка, повернувшись к особисту, - не обсуждается, - видя, что старлей собирается возражать, - за ним право первой добрачной ночи. Его пленные, ему с ними и работать. Точка.

И отвернулся, считая инцедент исчерпанным.

- Слушаю! – козырнул особист и стал в полголоса отдавать какие-то распоряжения своему подчинённому с погонами лейтенанта.

Восхитившись этим примером единоначалия, тем, как лихо комполка поставил на место особиста, который ему, строго говоря, не подчинялся, Сагайдачный всё же спросил:

- Моих теперь куда?

- Твоих, - хмыкнул подполковник, - а кстати, это ты их свалил?

- Ребята мои свалили, - ответил майор, - а меня перед этим приголубили ваши зенитчики. 

- Эти могут, - согласно кивнул компока, -  значит, это ты на вынужденную шёл? Видели-видели. И их тоже видели, - он кивнул на немцев, -  не подфартило немчуре.
- Так куда их? – снова спросил Сагайдачный, понимая, что сейчас начнётся русское гостеприимство, и будет не до пленников.
- Петрович, - подозвал подполковник стоявшего с автоматом наперевес старшину, - определи их на «губу», пусть до завтра посидят. Да накорми сначала! Сегодня я тебя отправить домой не смогу, уж извини, -  повернулся он к Сагайдачному, - транспорта нет. А завтра прямо с утра – как штык! Не каждый день такие гости к нам залетают, - добавил он, хитро щурясь.
- Ясное дело! – с досадой сказал майор, - как же без гостеприимства. Веришь, третий раз в ваши лапы попадаю, и всегда одно и тоже: транспорта нет, полетишь завтра. Да ты не обижайся, - увидев, как насупился подполковник, сказал он, - я с удовоьствием...
Что «с удовольствием», осталось неясным,  скорее всего, Сагайдачный намекал на пехотное гостеприимство, но развернуться  ему не дали немцы. 

Сначала  в отдалении заухали пушки, а буквально через секунды послышались недалёкие взрывы, судя по звуку – рвались снаряды серьёзных калибров.
- Это ещё что такое?- удивился комполка и посмотрел на часы, - у немчуры часы спешат, что ли?  Они рашьше пятнадцати ноль-ноль не стреляют, - пояснил он Сагайдачному. - А сейчас всего тринадцать тридцать, что-то у них случилось.
Зазуммерил телефон, и телефонист протянул майору трубку со словами:

- Вас комбат-три.

- Что у тебя творится? – спросил  Самоделов и умолк, слушая ответ.
     - Какие танки? – удивился он, - откуда тут танки? Сейчас буду! – отрубил он и сорвал с  крюка автомат. – Извини,  майор, -  повернулся он к Сагайдачному, - видишь, какие у нас дела. Что-то немцы затеяли, атакуют танками, давненько такого не было. Так что пойду разбираться. Ты пока здесь посиди, я тебе комиссара для компании оставлю, видишь, он ранен, на передке ему делать нечего.
Выпалив это, он  направился к выходу. «Как под копирку», - подумал Сагайдячный, вспомнив своё недавнее приключение у капитана Просуленко.  И он неожиданно для самого себя прихватил комполка за рукав и торопливо сказал:

- Слушай,  товарищ подполковник, я на войне с сорок первого, двести пятьдесят боевых вылетов, а пехотного боя так и не видел. Возьми с собой, авось пригожусь.

- Нужен ты мне, - хмуро бросил Каргин. -  Убьют тебя, мне отвечать?  Да с меня семь шкур спустят за Героя! Так что сиди и не рыпайся, - высвобождая рукав, подвёл он черту.

- Да всё путём, майор, - сказал Сагайдачный, - я везучий. И потом, ты мне не командир и приказать не можешь, - перешёл он на  шантаж, - так что не ерепенься, иду с тобой. И точка. 
- Везучий он, - подколол  Самоделов майора, - видели мы, как тебя с небес смайнали. Звёздочку сними, -  сдался он, - крепление у неё слабое, еще потеряешь. Я свою два раза терял, спасибо ребятам, в окопе нашли. Готов? Ну, погнали!
По системе ходов они добрались до КП третьего батальона, и комполка сразу приник к стереотрубе. 

- Ёлки-палки, - сказал он, отрываясь от трубы, - «Панцер-четвёртые»*. Откуда они тут взялись? Проспала разведка? А, комбат? – обратился он к встретившему их худому капитану с забинтованной шеей. 

- Не могу знать, товарищ майор, -  просипел капитан, и на лице его появилось виноватое выражение. – Мои не докладывали, хоть и ходили к немцам позавчера. Вернее, так: позавчера танков не было. Это точно.
- Ладно, потом будем разбираться, - майор снова прилип к оптике, - организовывай оборону.

- Уже, товарищ майор, все  на  позициях. Пэтээрщиков мало,  это   беда, танков-то ихних около роты.
------------------

*Немецкий средний танк с пушкой Kw.K. 40. Использовался немцами  как танк огневой поддержки пехоты 

- Как мало? – удивился подполковник, - у меня по рапортичке – их почти два взвода. И все у тебя. Ну, или почти все, - увидев укоризненный взгляд капитана, комполка внёс коррективы. 
- Какое – два взвода, -  всё же уточнил капитан, -  взвод с небольшим если наберётся, и то хорошо.

- Ладно, Силин, не прибедняйся, всё тебе мало, -  Самоделов ещё раз посмотрел в трубу, - пехотинцев за танками около роты. Давай, командуй, отсекайте пехоту. Соедини меня с артиллерией, - сказал он телефонисту, примостившемуся со своим хозяйством в ячейке окопа. – А ну, сыпоните им соли на хвост, - прокричал он в трубку, - да  огурцов не жалейте, что-то серьёзное немец затеял! 

Где-то сзади, с тыла, рыкнули наши пушки, немецкий артналёт прекратился, но в ответ открыли огонь  танки, и вокруг по-прежнему. 
стоял ад кромешный, в каковом Сагайдачному бывать не приходилось. 
Более всего майору не нравилось то, что невозможно было, уходя от огня, активно перемещаться, а забившись в окоп, пассивно ждать своей участи. Но, понаблюдав за случайными братьями по оружию, уяснив, что к обстрелу они относятся если не с презрением, то  пренебрежительно – уж точно, он  почти успокоился и перестал гнуться при разрывах. Да и лётная закваска,   хочешь-не хочешь,   давала себя   знать,  так что вскоре  
Сагайдачный, повертев, как в воздушном бою, головой, стал искать своё место в бою земном, в котором ему ещё предстояло выжить и победить.
- Лётчик, твою мать! – рыкнул между разрывами комполка, - сядь на дно окопа и не рыпайся, без тебя справимся. Уж как-нибудь! – весело добавил он, глядя на Сагайдачного с симпатией – видать, нравилось ему, что, впервые попав под огонь вражеских танков, авиационный майор, совершенно чужеродное здесь тело, вертел головой, оценивая обстановку, и явно стремился активно встрять в драку. – Каску хотя бы надень! – снова закричал Каргин, - дайте ему кто-нибудь каску!

Касок дали цедых две, на одной были следы крови, и майор, поняв, что она с убитого бойца, отпихнул каску в сторону.  
- Да живой он, товарищ майор, в санбат отправили, - поняв ситуацию, поспешно сказал боец,   державший каску -  она вот и спасла. А кровь –
щеку разодрал об опалубку. Так что носите на здоровье, - он снова протянул Сагайдачному СШ-40. – Бог даст…
Снаряд ухнул метрах в двадцати, полетели доски и что-то красное, какой-то мокрый лоскут. Но тут же рявкнули наши пушки, и поле перед окопами, в расположении немецких наступающих частей, встало на дыбы от разрывов  тяжёлых снарядов.

Сагайдачный, машинально присев, тут же встал и высунулся из окопа, чтобы увидеть всю картину боя. 

Горели, источая чёрный дым, несколько танков, сзади них гулял огненный смерч – наши артиллеристы перенесли огонь на пехоту. Оставшиеся танки отползали назад, кто  развернувшись, кто – задом наперёд, и Сагайдачный подумал, что, ретируясь, они всё равно вползут прямиком в сектор обстрела нашей батареи и получат по первое число. 
Но в это время над нашими окопами с воем пронесся смерч, и в тылу заухали тяжёлые разрывы. И Сагайдачный, не будучи земным, так сказать, стратегом, всё же сообразил, что немецкие снаряды, скорее всего, накрыли нашу батарею, и рвутся сейчас именно в её расположении. 
Он посмотрел на поле перед окопами и увидел, как танки прекратили отступление и снова двинулись вперёд, и было в их движении что-то неотвратимое.
                               Героический манси Веня Тояров

  Фронтовика, прошедшего ад Великой Отечественной, выражением «спасся чудом» удивить нельзя: он тут же припомнит  сто случаев, когда  сам или его однополчанин спаслись действительно чудом. 
Таких чудес в военной жизни Сагайдачного было не счесть, но особо запомнились два. Первое – весной сорок третьего на Кубани, во время битвы за «Голубую линию», второе – на Донбассе в ноябре того же сорок третьего года.
…Земной бой, в который ввязался не по своей воле майор Сагайдачный, кончился для него благополучно: на немецкие танки  налетели вызванные комбатом Илы, после чего на поле перед нашими окопами осталось чадить двенадцать Т-4 – Илы, видать, задействовали ПТАБы, страшное оружие, против которого у танков не было защиты. 

А в невысокой траве появилось без счёта небольших холмиков мышастого цвета – то полегла в небесном огне немецкая пехота.
На следующий день, переполненный впечатлениями от земного побоища, он прибыл в полк и тут же впрягся в привычную боевую работу - с ведомым Костей Фелицыным вылетел на поиски дальнобойной батареи немцев, сильно досаждавшей нашей пехоте. Батарею они нашли в распадке около Армавира,   координаты сразу передали куда следует и воодушевлённые благодарностью от Первого, переданной по рации, пошли домой, напевая привязчивый мотив «Землянки».

Пронесшуюся справа дымную трассу  немецкого истребителя, майор заметил с тем самым опозданием, которое, как правило,  отделяет жизнь от смерти. 

На этот раз пронесло,  «фоккер» промазал и тут же промчался справа на расстоянии, казалось, вытянутой руки – Сагайдачный даже разглядел выражение ярости на роже немецкого пилота.

- Кот, твою мать! - заорал  майор на ни в чём не повинного ведомого - атаку от солнца, как правило, предотвратить почти невозможно, - разуй зенки! Меня чуть не завалили!

В ответ было молчание, у Кости был только приёмник, он лишь покачал крыльями, соглашаясь с критикой и прося прощения, и показал Сагайдачному на что-то впереди.
Впереди было на что посмотреть: «Фокке-Вульф», вместо того, чтобы  привычно  смыться после первой атаки, сделал боевой разворот и пошёл навстречу «Лавочкиным».  Что было неприятным сюрпризом,  подтверждавшим  предупреждения штабистов о том, что, по статистике, немцы, получив на вооружение новый истребитель «Фокке-Вульф» с мотором воздушного охлаждения, стали чаще ходить в лобовую атаку. Надеясь, что широкая носовая часть защитит  пилота от встречных трасс. 

Уклоняться от лобовой Сагайдачный не захотел. Потому что, во-первых,  взыграла казацкая кровь, а во вторых – он  надеялся, что «Лавочкин», тоже имея широкий моторный отсек, оградит его от пушек и пулемётов «фоккера» - у того их было в общей сложности шесть (у «Лавочкина» – всего две пушки). 
«Фоккер» пёр на Сагайдачного, полыхая всеми шестью точками, и зрелище это было страшным. Майор немного выждал и тоже нажал на гашетку – он замкнул на неё  обе пушки. 

В ответ было пугающее молчание – оружие отказало. Резко наклонившись вперёд, чтобы его перезарядить, он ощутил сотрясение машины, как будто истребитель налетел на  невидимую преграду, услышал хорошо знакомый треск плексигласса и одновременно ощутил мощный вихрь, ворвавшийся в кабину, - снаряд «фоккера», пробив фонарь, пронёсся в паре сантиметров над головой и вышел сквозь его заднюю часть.

«Не наклонись  майор для перезарядки, и капец майору», - так,  или похоже,  подумал о себе в третьем лице Сагайдачный и бросил машину в правый полупереворот, куда умчался «Фокке-Вульф».
«Скоро сказка сказывается, нескоро дело делается», - говорит русская прибаутка. У нас наоборот: время, потраченное мною на описание воздушной схватки, с лихвой бы хватило на несколько таких схваток, на гибель или чудесное спасение лётчика. 

Сагайдачному повезло дважды, это и было чудо. Первый раз в том, что «фоккер» выпустил в него снаряд-болванку, если бы это был фугасный,  майору пришёл бы гарантированный конец.

И второе, это уж в чистом  виде было чудо: он подался вперёд именно в тот момент, когда снаряд ударил в фонарь, и единственным уроном,  который немец нанёс Сагайдачному, стала поцарапанная осколками  плексигласса шея.

А «фоккер» за свои лобовые атаки поплатился. Вздумав уходить от «Лавочкина» пикированием с работающим мотором, где ему не было равных, он, тем не менее, умудрился проиграть: более  дегкий «Ла» достал его на выходе из пике и свалил мощным залпом заработавшего оружия - Сагайдачный влепил «Фокке-Вульфу»  порцию снарядов, разнеся бедолагу буквально на огненные молекулы. 
Больше в этот день приключений у   Сагайдачного не было.

Ведомый Костя Фелицын  получил пару матов от  ведущего за то, что прозевал «фоккера», но  оправдаться не смог по причине отсутствия передатчика (полноценные рации появились в нашей авиации лишь к концу сорок третьего).

Они благополучно сели, зарулили на стоянки, и  майор только тогда почувствовал, как устал – последняя неделя выдалась тяжёлой, а сегодняшяя дуэль с «Фокке-Вульфом» подлила  масла в огонь. Он сидел в кабине, закрыв глаза, пока не услышал какую-то возню слева. А вернувшись в мир, увидел слева же, на расстоянии вытянутой руки, коричневую рожу своего  бессменного техника,   сержанта Вениамина Тоярова,  манси по национальности. Венины глаза в нормальном состоянии выглядели как две хитрющих щёлочки, сейчас же эти щёлочки превратились в небольшие блюдца - Сагайдачный даже удивился: оказалось, у Веника имелись нормальные человеческие зрачки.
- Ты чего, Веник? – спросил капитан, расстёгивая ремни.

- Командир, - растерянно проговорил технарь,  ковыряя промасленным пальцем  дырку в бронестекле, и перевёл взгляд на голову капитана. – Как же ты живой?

Сагайдачный понял, что ошарашило верного оруженосца – немецкий снаряд, пробивший дыру в броне, по всем законам баллистики должен был попасть точнёхонько в лоб Сагайдачного. И Веник не мог взять в толк, как же этот снаряд,  миновав голову командира, лишь пробил дыру за бронеспинкой и улетел в облака.

- Чудеса бывают, да, Вениамин? – напустив на себя загадочность, сказал Сагайдачный, и увидев, что Веня по-прежнему пребывает в изумлении, сказал:

- Да оружие отказало. Я нагнулся перезарядить, а «фоккер» в этот миг и вдарил. Понял, начальник?
- Не-э-э, командир, - Веня поводил  из стороны в сторону заскорузлым пальцем, - это моя мамка тебя отмолила. Я ей писал про тебя, просил… Она за всех нас молится. 
Настала очередь удивляться Сагайдачному: он и подумать не мог, что где-то за Полярным кругом, на стойбище оленеводов, какая-то женщина-манси молится за их жизни своему неизвестному богу. 

- Ты, вот что, Веня, - сказал он, - ты это,..- и замолк. Потому  что «это» не поддавалось расшифровке, но было в нём много чего. Он посмотрел на Веню, увидел его по-прежнему распахнутые глаза, и что-то сложное шевельнулось в душе, что-то радостное, но с печалью пополам.
- Ладно, Веник, спасибо, - сказал он, выбрасывая из кабины своё сильное тело, - будем жить. И уже отходя от самолёта, сказал:

- Мамке привет передай. И поклон!

Видать, простенькая эта история  взяла за душу героического лётчика, и понял он, что  ещё жив не только благодаря своему мастерству, но и тому, что  незнакомая далёкая женщина ежечасно молится за него. Ладно, мать, тут всё понятно, но женщина, которая в глаза его не видела! Затем ему пришло в голову, что бога хоть и нет, но миллионы женщин по всей России молятся о своих детях, братьях и мужьях этому несуществующему богу, и он дарует солдатам жизнь. Как ему сегодня. «Так что зря немчура наточила ножичек из крупповской стали на наш народ,  ох, зря» - почему-то обрадовашись, подумал  майор и зашагал по своим насущным делам. 
А  сержант Тояров еще раз осмотрел дыры в фонаре кабины и пошёл на край лётного поля, где было кладбище отслуживших своё самолётов - он надеялся найти среди не раскуроченной пока техники подходящее бронестекло и заднюю полусферу.
История о том, как Веня  Тояров оказался  в авиации, требует отдельного рассказа. Потому что этот частный случай характеризует тогдашние нравы и энтузиазм советского общества тридцатых годов, которые докатились до самых дальних окраин великого государства и затронули даже оленеводов – людей, живших, в сущности, родо-племенным строем. 

В тридцать шестом году по нашей великой державе пошёл гулять призыв «комсомолец – на самолёт» - дыхание войны  уже носилось в воздухе, и советской родине нужны были лётчики. И чем больше, тем лучше.

Оленеводы  нашей родине были нужны не меньше,  ведь  олень играл в народном хозяйстве СССР весьма заметную роль. Особенно с началом войны. 

Но если лётному  мастерству можно было обучить любого здорового человека,  то мастерством оленевода мог овладеть лишь тот, кто вырос рядом с оленем. То есть, житель Севера – хант, манси, якут, эвенк. Словом, наш Вениамин Тояров. Он и собирался идти по жизни тропою предков и к семнадцати годам освоил родовое ремесло в полной мере – ему прочили славу и почитание, как мастеру-оленеводу. Но вмешался случай, и все чаяния Вениной родни и начальства пошли прахом.
Он был со стадом в тундре, олешки мирно щипали ягель, и тишина над миром стояла первозданная, если не считать зудения мошкары. Но неожиданно в эту тишину вплёлся новый звук, какое-то необычное стрекотанье, нехаракреное для тундры. Олени дружно задрали морды вверх и вдруг все разом сорвались с места и бросились врассыпную, прочь от бежавшей по земле тени огромной птицы. Сама птица с оглушительным треском пронеслась над стадом и с быстротой молнии умчалась вперёд, по направлению стойбища. 
Веня уже слышал от стариков, что люди научились летать на каких-то самолётах, поэтому сразу догадался, что это, наверное, и есть тот самый самолёт. Который зачем-то прилетел к их чумам, и он, Веня, обязательно должен увидать его вблизи – возможно, это и был тот самый зов судьбы, который случается в  жизни почти каждого жителя земли. Но скорее всего, сработало любопытство, ведь жизнь тундровика такая же однообразная, как его родная земля. И события в ней бывают настолько редко, что от этих событий ведётся летосчисление, и услышать от манси фразу «это было сразу после того, как Еремей Ангишупов чуть не потерял вожака своей упряжки» - вполне обычное дело. 

Итак, Веня Тояров бросил стадо на подпаска, запряг нарты и подался на стойбище. Возле которого и увидел ту самую птицу,  что испугала его стадо – птица стояла тихо, только в воздухе плавал незнакомый запах, запах бензина и железа. Вокруг самолёта собралось всё население стойбища – старики, женщины и дети, да несколько взрослых мужчин, которые остались при чумах для какой-то работы. 
А над самолётом, от носа до хвоста, была натянута красная материя с надписью «Комсомолец на самолёт» - Веня, закончивший два класса школы в Ивделе, читать умел. 

Чья многомудрая голова удумала включить и без того малочисленные северные народы в эту программу, остаётся неразрешимой загадкой. Видать, какой-то местный чинуша, услышав о лётном почине и исходя из принципа «а мы что, хуже», нашёл средства,  да и снарядил агитсамолёт для проведения среди местных народов компании по набору оленеводов в авиацию. Забегая вперёд, скажем, что толку от этого действа почти не было, северяне, потомственные охотники, шли в пехоту и в снайпера, но галочку в каком-то отчёте о проведении самолётной кампании тот чинуша поставил. Тем более что толк всё-таки был: наш Веня, увидев самолёт, пощупав его руками, через несколько дней сбежал из дома в Ивдельский райком комсомола (был такой), где и заявил о своём категорическом желании стать лётчиком – небо, товарищи, штука таинственная, влекущая к себе с неведомой силой. И тот, кто однажды испытал его зов, человек пропащий – до конца дней своих будет он пребывать у неба в плену. 
Что и случилось с нашим Веней: вдохнув однажды запах авиации, он забыл мать-отца, родное стойбище, невесту и по направлению райкома комсомола и военкомата поехал в Свердловск, ближайший город, где имелось авиационное училище. И где ждал его жестокий удар, на которые так горазда жизнь: у него нашлись проблемы с вестибулярным аппаратом – Веня и не подозпевал о существовании такового.

- Так что возвращайся, голубь, к своим оленям, - сказал ему без желания обидеть пожилой, худой очкарик, начальник комиссии, - там от тебя будет больше пользы. 

Хорошо, что Венины глазёнки не умели стрелять, а то быть бы медицинскому начальнику прошитым насквозь дуплетом. А так – в комнате лишь завоняло серой, да пророкотал далёкий гром – это в октябре! 
Кто знает, что ещё почудилось медикам, но когда Веня ушёл, один из членов комиссии сказал начальнику:

- Не надо было ему о возврате к оленям. Не знаете вы, Аркадий Игоревич, местных, он теперь не отступится.

 Вениамин и не отступился, а пошёл бродить по коридорам училища, где и  встретил, судя по внешности,  своего земляка. Земляк был в форме с голубыми петлицами, и Веня, приняв его за большого начальника,  привязался к нему, как гнус в сезон. И в результате совместных нехитрых манипуляций оказался в том же училище на отделении авиатехников, чему тоже обрадовался необычайно.

- Да помню я тебя! – сказал ему, подписывая медицинское заключение, давешний грубиян-доктор, - поздравляю.

Он пожал Венину заскорузлую ладонь и спросил:

- Ты по-русски-то говоришь? Трудно ведь будет.

- Понимаю мал-мала, - честно сказал Вениамин, ещё не познавший тонкостей дипломатии большого мира, - нисёоо, как-нибудь.

С тем и влез с потрохами в учёбу, не столько в теорию, сколько в практику – все самолётные агрегаты разве что не облизал, и стал вскоре вполне сведущим спецом по тому, как что работает. И что нужно, чтобы агрегат работал «на пять с крестом».  
По окончанию училища и  стажировки в  линейном полку сержант Вениамин Тояров был направлен в Заполярье в истребительный полк –кадровики исходили, видать, из соображения, что от манси на морозе будет больше толку, чем от армянина. Хотя, где вы видели армянина на морозе? 
Там и повстречал Веня своего будущего командира Ивана Васильевича Сагайдачного, в те времена всего лишь лейтенанта, с которым ему предстояло хлебнуть военного лиха полной мерой – перед войной полк  перевели на  Западную Украину, и началось. 

Так что к описываемому периоду их совместной службы они повидали много чего, но чтобы снаряд продырявил насквозь кабину «Лавочкина», пощадив лётчика – такое было впервые, и они оба сочли этот случай  за чудо. 
                       Инженер полка капитан  Субботин
Наступившую тишину разорвало дудуканье авиационной пушки – наверное, кто-то, как перед боем,   проверял вооружение. 
- Это ещё что? – удивился  подполковник Деев и повернулся к телефонисту.

- Соедини-ка меня с командным пунктом, пусть к телефону позовут инженера. 

- Коля! – крикнул Деев, открыв дверь, - смотайся, узнай, кто там стреляет, и привези  его  сюда. И главное – посмотри, куда они палят, «Лавочкины»-то стоят к горе хвостом!  
- Уже поехал! – раздалось из-за двери, фыркнул мотор «виллиса» и стал затихать, удаляясь.

- Инженер, небось, шмаляет, - сказал комиссар, - дорвался, понять человека можно.

- Куда шмаляет, - повторил подполковник, - а то будет, как прошлый раз. 

В прошлый раз при проверке оружия случился казус: из пушки «ЛаГГа» пальнули в сторону деревни и разворотили какой-то одинокий амбар за околицей. Обычно они стреляли в противоположную от деревни сторону – там высилась лысая гора,  куда местные по договорённости с лётчиками не ходили, и не было опасности кого-нибудь убить. 

А в тот злополучный раз «ЛаГГ» готовили к вылету, и он стоял носом на полосу. Разворачивать  «птицу» было лень, и капитан Старушко, сев в кабину, пальнул так, как «ЛаГГ» стоял.
 - Да я, товарищ подполковник, и довернул в сторону от деревни, а оно туда полетело, -  Старушко разводил в недоумении руками, - кто его знает, почему.

- Время у тебя будет всё обмозговать, -  подполковник в таких случаях не скупился, - трое суток гауптической вахты. А вам, товарищ капитан, выговор, - обратился он к инженеру полка Самоделову, маявшемуся рядом, - такой прокол непростителен. Оружейников накажете своей властью.
…-Ну, конечно, - сказал подполковник, глядя в окно на приближавшийся Колин «виллис», - опять капитан Самоделов. Как же без него…

 Инженер полка Самоделов выпрыгнул из «виллиса» и споро взбежал на крыльцо.

- Товарищ подполковник, по вашему приказанию прибыл! – доложил он, появляясь в дверях и прикладывая руку к неуставной летней пилотке – приказа о переходе на летнюю форму ещё не было. 

- Что там у тебя за канонада? – спросил Деев, пожимая руку вошедшему.

- Так вашу пушку и проверяли, товарищ командир, - ответил Субботин, - с чего ж начинать,  как не с командирской машины, - подпустил он подхалимажа. 
- Ведь опытные же фронтовики, - пропустив подхалимаж мимо ушей, попенял    Деев, - знаете, на какие подлянки способно «авось». Куда ж вы стреляли?

В каждом воинском подразделении есть человек, которому из-за склада характера прощается не всё, но  многое. Суть таких людей очень точно передаёт фраза «Бог не выдаст, свинья не съест». Едут они по жизни, на трёх конях – Авось, Небось и Как-нибудь, и самое удивительное то, что кони эти их, как правило, выносят из многих передряг. Окружающие относятся к этим самородкам с опасливым обожанием. С обожанием понятно: на Руси всегда любили сорви-голов. А почему с опасливым – так ведь неизвестно, в какую авантюру можно  вляпаться по их воле. Им-то что, они на птице-тройке, а простому человеку как выбираться из напасти?

Таким человеком в деевском полку был капитан Субботин. 

Командиры иногда просто разводили руками, узнавая постфактум о его проделках: ведь иногда мастер Самоделкин, как звали его в полку, попадал в такие передряги, из которых, по жедезной логике войны и армейской жизни, ни при каких обстоятельствах не должен был выпутаться. А он выпутался. И стоит во фрунт перед Деевым, пяля на него  вполне бессмысленные зенки, как бы спрашивая, как двоечник в классе: а что я сделал? Подумаешь, выменял у соседей на две правых консоли от Яка баян для нашего гармониста. Так консоли эти валялись без надобности на складе, летаем-то на «лавках». Зачем же их таскать за собой при передислокации, только место в кузове занимают. Они, может,  ждали своего часа, чтобы пользу принести. Вот и принесли, баян мировецкий, мне Семён, в смысле старшина Печёнкин, лично доложил. 
А то, что  консоли эти дурацкие проходят по всем ведомостям учёта – ничё-о-о, сдюжим как-нибудь. Не с таких высот ныряли.

И начальство в очередной раз отступалось, потому что успело уверовать в самоделкинскую удачу и уже не представляло полковую жизнь без этого мастера материализации и обменов типа «шило на мыло».

- Вам с Аникиным после войны надо вместе держаться, - только и сказал тогда Деев - народное хозяйство восстанавливать – цены вам не будет. 

Но один случай в жизни капитана Субботина, когда, по присказке,  его чуть не съела свинья, старожилы полка помнили. И спасение   его можно объяснить только решительным заступничеством высших сил. Потому что по человеческим меркам полагалось инженеру за допущенное головотяпство большая порка. 
Оперативный дежурный по дивизии передал тогда приказ комдива срочно доразведать такой-то квадрат немецкой обороны – там  немчура что-то затевала, стягивая в квадрат дополнительные силы. Причём комдив снова попросил, чтобы  на задание слетал майор Пименов, как непревзойдённый мастер разведки. 
Приказ-просьба поступили в девять ноль-ноль, причём было сказано, что дело отлагательства не терпит, вылетать надо немедленно. 

Вот эта немедленность и запустила цепочку обстоятельств, которые в итоге едва не привели к катастрофе.

Посыльный выдернул Пименова из курилки – он перекуривал после завтрака, готовясь к работе. 
- Срочно! – объявил посыльный, молодой солдатик, ещё не постигший солдатской мудрости, - товарищ   подполковник Деев приказали, чтоб алллюр три креста. А что оно такое, я не знаю.

- Ещё узнаешь, - усмехнулся комиссар, - кругом! Бегом марш! Это и есть тот самый аллюр.

Деев сидел над картой, уточняя для себя, что от них хочет дивизия.

- Вот этот квадрат, - пожав руку замполита, ткнул он в карту, - какая-то там суета, надо бы уточнить. Приказ комдива. И просьба, чтобы летел лично ты. И что они к тебе прицепились?

- Слушаюсь, - отмечая на своей карте объект разведки, сказал Пименов, - здоровый я, не то, что вы, мелкота.  Приметный, вот и прицепились. Кого взять ведомым?

- Возьми Кольцова, парень перспективный. Да и тебе пора учеников готовить, не век же на спецзадания летать.

Дальше всё закружилось по пинципу «давай-давай!» - влезли в парашюты, запрыгнули в кабины, проверили пушки, запустили моторы, покачали ручкой вправо-влево и поехали.  
И пропустили, таким образом, необходимейшую процедуру – внешний осмотр машины с целью выявления каких-нибудь неполадок. 

То есть  взлетели без досмотра. 

И только  взлетев, майор Пименов, взяв ручку на себя для набора высоты, понял, что ручка не берётся. А стоит в почти нейтральном положении, из которого вытащить её мешает какая-то непреодолимая сила.

- Кольцов, посмотри мой хвост! – сказал по рации майор, - руль глубины посмотри! Что-то с ним не так.
- Ёлки-палки, «Казак», - донеслось через секунды, - у  вас законтрен руль, технари струбцины не сняли.

- Я на посадку, ты покрутись пока, подожди меня! – поняв ситуацию, скомандовал Пименов  и пошёл на разворот. Котрый он осторожно, на элеронах, и совершил, зайдя,  в конце концов,  на полосу с третьего раза. Затем убрал газ и по очень пологой глиссаде начал снижение. И сел, чуть перелетев за посадочный знак.  Выскочив затем из кабины, он метнулся в хвост, содрал струбцины, из-за которых чуть не случилось беды, вернулся за рычаги и пошёл на взлёт.
- Пока начальство не налетело, - сказал он вслух, - приказы выполнять надо, а не разбирательства устраивать. Потом разбираться будем. «Поэт», пристраивайся! 

Позывной Кольцову присвоили с лёгкой руки Пименова, который в школьные годы осилил несколько стихов знаменитого русского поэта Кольцова, все эти «размахнись, рука, раззудись, плечо».

…Слетали они благополучно, разведданные привезли важные, чем заслужили устную благодарность самого командира корпуса. 
А затем начались те самые разбирательства, которых хотел избежать майор Пименов, потому что терпеть их не мог, живя по принципу «с кем не бывает». Но тут майору противостоял комполка, справедливо считавший, что с таких промашек и начинается знаменитый авиационный бардак, из-за которого гибнут люди и бьются самолёты – им что ни месяц, спускали сверху справки о небоевых потерях, которые исчислялись сотнями самолётов и лётчиков. 
Да и прикрыть раздолбайство справкой о состоявшемся разборе полётов было нелишне,  считал Деев: дознайся начальство о ЧП (а оно дознается обязательно), а у нас уже во всём разобрались и виновных наказали. 
Сейчас правилке подлежал инженер полка, в подчинении которого состояли механик и техник пименовского самолёта, которые и подвели  своего командира под монастырь – будь на месте Пименова менее опытный лётчик, и беды бы не миновать, ведь только лётный опыт позволил майору избежать смерти. Ну, может, и не смерти, но увечий – точно, мыслимое ли дело, грохнуться о землю с высоты на неуправляемом самолёте.

- Мой косяк, - сказал капитан Субботин, стоя во фрунт перед комиссией по разбору полётов, - чего ребят наказывать, когда они месяцами не спят. Какой это сон, товарищи, если до утра они ваши дыры латают, а только прикорнут – пожалуйте бриться! – вы новые дыры привезли. Не, моя промашка, не досмотрел, спешка наша проклятая. Так что с меня и спрос.

Старожилы полка не припоминали ни одного случая, когда бы капитан Самоделов сдал кого из своих, подставлять собственную  бедовую головушку на защиту «ребят» было его жизненным принципом. За что его тоже уважали и всегда  стояли за него горой – был случай, когда капитану светил трибунал за взятую на себя чужую вину. Но коллектив капитана не выдал и под трибунал пошёл истинный виновник аварии, в результате которой сгорел новенький «ЛаГГ». Тогда подчинённые капитана буквально  принудили трусоватого коллегу признаться, как было дело, чем выдернули  Субботина из колеса фортуны.
- Ну, от тебя я другого и не ожидал, - выслушав версию капитана о струбцинах, махнул рукой Деев, - давай сюда  техника, думаю, будет много интересного. 

- Моя вина, - заявил техник Пименова  сержант Свердлин, - я отвечаю за предполётный осмотр, меня и казните.
- Это же дважды два – хоть и бегом, но осмотреть машину. Ты же опытный человек, мастер на все руки – и такая промашка, - попенял ему зам по вооружению, - а почему у тебя глаза красные? Ты не пил, случаем?

 - Я человек непьющий, - напыжился техник, - при нашем деле пить – деревянный бушлат примерять. Либо на себя, либо на кого из вас, - без реверансов сказал Свердлин. – А глаза красные – «зайчиков» от сварки нахватался. Тягу вчера варил без маски, стекло у ей побилось - пояснил он и без перехода сказал:

- Так что моя промашка, наказывайте. А товарища капитана Самоделова не слушайте, он тут ни при чём, его даже рядом не было.  
- Понятно, - сказал Деев и прошёлся по комнате. – Так мы до морковкина заговенья разбираться будем. Ты тоже, небось, виноват? – спросил он сменишего Свердлина механика.

- Никак нет, товарищ майор, - ответил механик Чайковский по прозвищу, понятно, Композитор, - я, конечно, не виноват – он с минуту подумал и закончил:

- Но всё ж таки виноват. Говорили мне товарищ капитан  Субботин кроме мотора хвост всегда смотреть. А я не посмотрел.

- Так ты виноват или нет? – спросил Деев, - что-то не пойму. Вы что, сговорились, что ли?

- Никак нет, товарищ майор, - Композитор смотрел на комиссию честными глазами, - каждый по совести поступает. Раз я виноват, что ж я буду невиновного топить? Так нас  учили.

- Больше ичего не скажешь? – спросил, вздохнув, комполка. 

- Никак нет, товарищ подполклвник. Я готовый на всё, хоть бы и на штурмовик стрелком*.

- Свободен, стрелок, - сказал Деев, соображая, кого  и как наказывать, но зная в душе, что никого они не накажут суровее строгого выговора. Полчаса назад он думал иначе, но единодушная готовность подчинённых пострадать «за други своя» мнение его поменяла.
- Сделаем так, -  подполковник остановился у столика с пишущей машинкой и кивнул помощнику:
- Пиши. За промахи, допущенные инженером полка капитаном  Субботиным А.К. в работе с личным составом, объявить ему выговор без занесения в личное дело.

Он остановился, немного подумал и сказал: 
- Несправедливо получается. Ему выговор, а непосредственным виновникам – ничего. Дополни пункт два таким образом: - технику и механику майора Пименова  сержанту Свердлину и  младшему сержанту Коломийцу соответственно объявить по строгому выговору без занесения. Написал? Давай сюда. Пусть у меня полежит.
С этими словами он отпер сейф, вытащил бледно-синюю папку с корявой надписью «Выговора» и спрятал в неё новоиспеченный приказ. 
- Пусть отлежится. Мне тоже выговора плодить поперёк горла. Да и ребята всё поняли, больше не будут, - сказал он, ухмыляясь. Согасны, комиссия?

- Согласны, товарищ подполковник, - вразнобой ответили офицеры, - в случае до разборок дойдёт, спросят с вас. А мы как бы и не при делах.

- Заботливые, гады, - беззлобно  сказал Деев, - ладно. Реакция есть? Есть. А что не подписан приказ – не успели. Он помолочал и добавил: 
- Спросят действительно с меня. А мне, как вы все знаете, не привыкать. Да и моральный климат в коллективе никто не отменял, зачем лишний раз его усложнять. Подтверди, комиссар.

Повторимся. Комиссар Пименов, как почти все  крупные люди, был патологически добрым человеком и, казалось,  распространял эту доброту вокруг себя. За что  комиссара очень ценили в полку, причём  не по субординации,  а  исходя из человеческого расположения, и  шли к нему со всеми своими проблемами и бедами. 

      Ситуация со струбцинами  касалась  комиссара самым что ни на есть прямым образом,  но быть в роли потерпевшего он не любил. И все эти разбирательства были  для  него  нож  вострый, потому что он, хоть и знал военную службу вдоль и поперёк, считал, что вовремя исправленная оплошность главнее наказания, так что и наказывать никого не надо. Тем более что в происшествии была и его доля вины – он, сев в  самолёт,     не 
проверил работу руля высоты, а сразу пошёл на взлёт. Потому что ему показалось, что руль  идёт туго из-за сильного ветра. 
- Да, моральный климат – оно, конечно, - прогудел он в ответ на реплику комполка, - это правильно. Пущай приказ отлежится. 

И он, вполне довольный итогом разбирательства, пошёл на выход. За ним потянулись остальные, и  только инженер  Субботин задержался в дверях, как будто что-то вспоминая.

- Спасибо, - сказал он Дееву, - а то у меня выговоров – как блох на Тузике. Звание очередное задерживается, - тонко, как ему казалось, намекнул он.
- Ты, главное, не суетись, будет тебе звание, - ответил майор, уже думая о чём-то своём, - аккурат к майским и будет. Ты думаешь, я почему этот твой косяк на тормозах спустил?  Да из-за звания твоего и спустил. Прибавка в жаловании, опять же, детишкам на молочишко. У тебя их двое? Так что смотри, не напартачь чего-нибудь снова, у тебя не заржавеет. Ну, бывай здоров, - он пожал капитану руку и бросил вдогон:

- Готовься, кстати, к передислокации. По моим данным - вот-вот.
                                  Сюрприз от Штрассера 
Дивизия снова предупреждала, чтобы мы были  особенно осторожны с «мессерами», у которых на физеляже намалёвана эмблема «меч на фоне щита» - это была эмблема их пятьдесят второго крыла (полка по-нашему). В котором  немцы собрали самых выдающихся лётчиков-истребителей Люфтваффе, экспертов, как они себя называли. Каждый из них, пугала дивизия, имеет на счету не один десяток наших сбитых самолётов, так что с ними следует быть предельно внимательными и не подставляться.  
Но мы и без этих предупреждений питали к пятьдесят вторым особое расположение, втайне мечтая заловить   кого-нибудь из них на узенькой дорожке. И поквитаться за  наших сбитых – каждый из «стариков» вполне оправданно считал, что мастерства хватит. Потому что не родился ещё тот немец, который обыграет его в воздушном бою. Главное - затащить эксперта в маневренный бой, который они так не любят, а мы уж постараемся, заставим  его пахать носом ту землю, которую он собрался колонизовать. 

     Так что, вылетая на задания, я ставил перед ведомыми задачу помимо прикрытия моего хвоста, внимательно разглядывать эмблемы «мессеров». И если заметят  у кого   из   них   на   борту   меч   и щит, немедленно мне ------------------ 

 *Во время войны одним из видов наказания проштрафившегося авиатора было назначение ему наскольких вылетов на Ил-2 в качестве стрелка, что было равносильно русской рулетке: скорее всего, убьют. Но может, и нет.  

сообщить. Потому что мой крестник по липецкой авиашколе Гельмут  Штрассер по прозвищу «Лошадь» был одним из экспертов пятьдесят второго, и мне очень хотелось с ним встретиться. И посмотреть в деле, чему он научился за то время, пока мы не  виделись.

Не знаю, какие чувства питал ко мне Гельмут, у меня же при воспоминании о нём в груди буквально закипала злоба: не понимал я, как можно платить чёрной неблагодарностью за доброту, не так воспитывала  нас жизнь. Но,  вспоминая курсантские будни, в которых мы поддерживали и опекали немецких гостей, я всё чаще видел перед собой холодноватые бесцветные зенки Лошади, и однажды подумал, что человек с такими глазами  способен на всё, в том числе на предательство. И успокоив свою совесть этой придумкой, стал упорно искать встречи с Гельмутом, будучи совершенно уверенным, что она состоится. Обязательно. 
Но военная наша жизнь преподнесла мне очередной сюрприз.  Да какой!

В то утро, ставя перед полком боевую задачу, подполковник Деев предупредил, что в нашем районе появился вполне обычный «Як-1» – с нашими звёздами на крыльях, с отметками сбитых и бортовым номером «шестнадцать» на фюзеляже. Необычным  же было то, что в его кабине, по сведениям разведки,  сидел очень грамотный немец. «Як» этот, по их данным, абсолютно целёхонький, немцы захватили из-за нашего головотяпства.  И приспособили для боевой работы – дивизия сообщала, что от  «Яка»-перевёртыша уже пострадало несколько наших самолётов.     
- А попал он к немцам из-за преступной халатности, - добавил Деев. -  Наши перегонщики гнали шестёрку «Яков» с Урала на военный театр, лидировал их опытный бомбардировщик.  Этот опытный и завёл  ребят в немецкий тыл.– Комполка помолчал, давая лётчикам время сознать нелепость случая. – Пара пошла на посадку,  ведущий сел, но тут к нему побежали немцы, и ведомый, не будь дурак, ударил по газам и взлетел.
- А что с севшим? – спросил кто-то из лётчиков.

- Скорее всего, плен, - ответил Деев, - они нашего брата с охотой берут, не расстреливают. Ходят слухи, будто Власов собирает свой истребительный полк, и каждого летуна они пытаются к этому делу приспособить. А это – измена родине, имейте в виду, –  сказал подполковник и  смутился – выходило, что он как бы предупреждал своих товарищей от сдачи в плен. – Так что с «Яком» этим шутки плохи, сбивайте, если увидите, - преодолев себя, закончил Деев. – Скажешь что-нибудь, замполит? – обратился он к комиссару.

- Сказать есть что, - ответил комиссар, - и про изменников, и про ихний истребительный полк, да времени в обрез, лететь надо. А на днях проведём общее собрание коммунистов и комсомольцев, там и поговорим. – Он покачался с пятки на носок, думая о чём-то. – Пока же вот что скажу: внимание и ещё раз внимание. Летаете вы хорошо, но мастерство шлифовать надо. Ну и в  плен старайтесь не попадать. 
С тем мы и разлетелись. 

Старательно вертя головой, я всё не мог забыть того бедолагу-перегонщика, который сел на немецкий аэродром. Потом я вспомнил фронтовое совещание, на которое в марте нас собирали особисты, случаи побегов наших пилотов к немцам,   прикинул эту стезю к своим лётчикам и с уверенностью подумал, что могу поручиться за каждого из них – ничего такого, никакой червоточины не было ни в ком. 

Пронёсшаяся мимо левого крыла цепочка жемчужных шариков вывела меня из размышлений, и я резко свалился вправо. А мимо меня, снизу вверх просвистел наш «Як-1» в камуфляжной раскраске, звёздах и номером шестьдесят девять на фюзеляже.
«Номер не тот, - мелькнуло в голове, но я всё равно уже доворачивал самолёт, беря «Яка» в прицел. - Тот самый «Як», вражеский, номер сменить – дважды два!»

И  врубив форсаж,  спикировал следом.
Я догнал его на выходе из пике, но мне не хватило буквально секунды, чтобы выйти на линию гарантированного огня. И мы закружились в хороводе, который для одного из нас должен был закончиться смертью.

На одном из виражей я прошёл буквально в десяти метрах от его крыла, мельком взглянул на пилота, и холодная злоба  залезла за шиворот – это был он, Лошадь, мой курсантский товарищ Гельмут Штрассер.

По тому, как выпрыгнули из орбит его бесцветные глазки, я понял, что он тоже меня узнал, и пощады мне не будет. Как, впрочем, и ему – я не собирался возводить в ранг милосердия нашу общую судьбу, потому что её давно не было, были два смертельных врага, и если бы мы встретились не в небе, а на земле, я бы его зарезал. Не будь ножа – задушил  бы, загрыз, вырвал глаза, лишь бы не топтал он землю, в которой лежат все мои предки и боевые друзья, мальчишки, не успевшие попробовать жизнь.
«А кончатся патроны – буду таранить», - думал я, ничуть не сомневаясь, что так оно и будет, и что живым от меня друг юности не уйдёт.

Таранить, однако же, не пришлось.

Не буду описывать  бой –  длился он, по приборам, тридцать восемь минут, мы были равными по мастерству и никак не могли выйти на линию гарантированного огня. 

Опишу лишь  финал нашего противостояния. 
После нескольких костоломных фигур я повис у него на хвосте, и он, стараясь  вырваться из моего прицела, скольжением ушёл влево, спикировал до земли, набрал скорость и почти вертикально полез вверх, к спасительным облакам, в которых надеялся раствориться. 
Облака оказались выше, чем он ожидал, а запас скорости кончился раньше, и «Як», достигнув критической точки, встал на хвост, кувыркнулся назад через голову и вошёл в вертикальное пике. Я сделал  полупереворот и последовал за Лошадью, понимая, что  в пикировании мне его не достать, но надеясь на какую-нибудь его глупость, которая позволит мне опять вцепиться в   ненавистный «Як».
Не знаю, что  там случилось, но он вдруг выпустил кольцо дыма и,  странно дергаясь, перешёл в горизонтальый полёт, - скорее всего, у него засбоил движок, я, видать, одной из очередей его таки  достал. 

Затем случилось неожиданное: метрах в тридцати от  меня пронёсся к земле огненный шар, из которого вылетали куски самолёта – крылья,  ошмётки обшивки, почти целая хвостовая часть с такими знакомыми подпорками мессеровского стабилизатора…

Словом, остатки ведомого «Мессершмитта» - его, похоже, свалил на высоте мой ведомый Паша Лобач, о котором я, честно говоря, в пылу боя забыл. 
- Догоняем второго, Паша, - крикнул я, - направление – три часа. Понеслась!

И мы, как сорвавшаяся с цепи  пара гончих, врубили форсаж («Як» всё-таки был отличной машиной и успел чуть оторваться) и понеслись вслед за хромавшим немцем.

Достали мы его быстро, он  даже не успел перелететь линию фронта. И  выходя на дистанцию огня, я вдруг ощутил непреодолимое желание ещё раз заглянуть в глаза моего курсантского друга немца Гельмута Штрассера, чтобы он хоть перед смертью понял, как опасно связываться с русскими. 

- Паша, держи его на всякий случай в прицеле, и если что – вали, - сказал я по рации, - я сейчас. 

И чуть дав вправо, поравнялся с кабиной Яка и перевёл взгляд на Гельмута. 

Эта моя хотелка спасла ему жизнь. Потому что Лошадь, увидев меня рядом, вдруг вскинул руки вверх и что-то заорал, усиленно тряся вздетыми к небу руками. Жест этот во всех армиях мира обозначает одно: сдаюсь на милость победителя – именно так я его и истолковал. 

- Ну, сволочь, твоё счастье, - сказал я вслух, - так и быть, живи.

И, погрозив ему кулаком,  показал направление на наш аэродром, куда собирался его конвоировать. Он послушно повернул на восток, лёг на курс, а мы с Пашей пристроились по бокам, как почётный эскорт.

- Паша, варежку не разевай. Это мой старинный знакомый, тот ещё жучара, - говорил я Паше, а на сердце у меня почему-то расцвели красные маки. Только прилетев домой и увидев вылезшего из кабины Гельмута, я понял, что это были за маки: конечно, я хотел его свалить за те отметки сбитых, которые он носил на киле своего «месершмитта». И за то, что он, маскируясь, пересел на «Як», чтобы легче было  валить наших доверчивых пацанов. 
Но в глубине души, где-то на самом её донышке, пряталось нечто, чему я не знал тогда названия, из-за чго  мне, скажу честно,  очень не хотелось его убивать. 

Много позже, уже после войны,  я в составе делегации попал в ГДР и встречался с немцами, воевавшими на «восточном фронте». И только тогда понял, как называется то чувство, которое помешало мне нажать гашетку  пушек в том бесконечно далёком военном году. Это был страх. Боязнь погасить  искорку жизни, которая тлеет во всём, сущем на земле – от комара до слона. И тем более, в человеке, который хоть и был врагом и убил много наших ребят, но он поднял руки вверх, надеясь на моё милосердие. 
Скажете, поповщина? Согласен, есть, конечно, что-то от церковного «не убий». Так ведь мы, русские, тем и отличаемя от многих и многих, что в нас – при всём нашем безбожии – нет-нет, да и прорывается какая-то доисторическая, глубинная  вера. И иногда мне кажется, что основа русского характера и есть та самая тайная воцерковлённость, жизнь во Христе, который и завещал нам своё «не убий».
Ведь это «не убий» значит не только собственно убийство, но не убий доброту, милосердие, жалость, жертвенность, верность и любовь – все те чувства, с которыми шагает по белому свету русский человек. Иногда нам это мешает, потому и волтузят нас по мелочи всякие англосаксы. Но в вопросах жизни и смерти мы всегда выигрывали,  выигрываем и будем выигрывать, потому что живём по правде, которая и есть наша вера.
А тогда, соскочив на землю, я чуть ли не бегом бросился к окружившим Гельмута ребятам, опасаясь, как бы они от чистого сердца не намяли ему бока, Считая это излишним, он ведь был нашим пленником, а пленных русские не наказывают.

Приближаясь к толпе, я увидел его рожу, торчавшую над головами моих худосочных бойцов – он был выше всех на голову. При этом он лыбился на все свои тридцать с чем-то зуба, как будто был безумно рад нашей встрече.
Много позже я смотрел французскую комедию «Закон есть закон» и едва не подскочил в кресле, когда на экране появилась улыбающаяся рожа Фернанделя – это был он, Лошадь, герой моей военной молодости. То есть, конечно, не он, а его повзрослевший двойник, но отличить их друг от друга было невозможно – те же лошадиные зубы, глубокие носогубные морщины и хитрющий взгляд. Словом, Гельмут  Штрассер, он же Лошадь, за которым я охотился, но так и не смог убить. 
- Как я тебя гоняль? – спросил он, продолжая скалиться, - ты  многому научилься, Ифанушка.
- Набил бы я тебе рыло, -  ответил я задушевно, - да мы пленных не бьём. А следовало бы.

- За что? – искренне удивился Лошадь, - я ведь в тебя не стреляль, хоть два раза и ловиль в прицел.

- Я тебя не два, я тебя двадцать два раза «ловиль», - передразнил я его. - Так что кто в кого не стрелял – большой вопрос, - я замолчал, прикидывая, что с этой обузой делать дальше. По всем правилам, его нужно было сейчас же передать контрразведке, пусть у них голова болит.

- А за что рыло тебе следовало бы начистить – чего ты к нам припёрся? Мешали мы тебе? Лично тебе я мешал? – повторил я, распаляясь.

- Нет, не мешали, - сказал он и понурился. – После Сталинграда я многое поняль, -  продожил он, - и то, что доктор Геббельс есть великий… пропаганда. Он не только меня, он всю Германию убедиль, что ты, Ваня, есть главный мировой зло. Я так не думаль, но я зольдат, я даваль присяга фюрер и должен быль воевать.

- Ты был под Сталинградом? – спросил я.

- Яволь, - ответил Лошадь, - так точно. От звонка до звонка, как вы говорите. 
- И что же ты там «поняль»? – опять предразнил я его, досадуя, что дискуссия наша затягивается, а капитан Крюков всё не идёт – меня начинала тяготить ответственность за Гельмута, которая пока лежала на мне. 

- Поняль я, что наш фюрер не есть гений. Он больван.  Иначе бы приказал Паулюс  идти в плен раньше. Чтобы не было так много убитых. – Он помолчал, очевидно, подбирая русские слова. – Значит, фюрер не жалко зольдат. Это не есть хорошо.

- Да уж чего хорошего, - сказал я, - пойдём-ка Лошадь, в столовую, хоть накормим тебя.

- О, Лошадь! – осклабился он, - дас Пферд! Я помнить, вы меня так называль. Ди юнге Вельт, - он пощёлкал пальцами, вспоминая. – Молодость!

- Молодость, - поддакнул я, - вспомнал, значит?

- Такой не забыть, - на полном серьёзе сказал Гельмут, и что-то промелькнуло в его ледяных глазах. 

Мы тронулись в направлении столовой, и только тут я спохватился, что следовало бы забрать у  Лошади пистолет. Тем более что на поясе у него болтался П-38, офицерский «вальтер», мечта каждого фронтовика.

- Пушку дай сюда, - я повернулся к нему и протянул руку. 
- Яволь! – ответил Гельмут и протянул мне «вальтер» рукояткой вперёд.

- Классная машинка! – не удержался я и впервые за нашу столь неожиданную встречу улыбнулся. Улыбнулся и Штрассер, явно обрадовавшись перемене вмоего настроения. 

- А вы куда это направляетесь? – спросил я свою эскадрилью, гурьбой повалившую следом.

- Так обед же! – сказал Паша Лобач и расплылся в широкой улыбке, - совсем ты, товарищ командир, завоевался.

-  Завоюешься с вами,  - буркнул я,  посмотрел на часы и удивился – прошло почти два часа со времени нашего с Пашей вылета.  
- А почему ты на «Яке»? – спросил я немца, хоть и догадывался, почему. Но его ответ меня, честно говоря, удивил. 

- Понимаешь, Ванья, - начал он, подбирая слова. – Я решиль пойти в плен, потому что я есть энтэушт,  разочарован (он еле выговорил это слово, неизвестно как застрявшее в его мозгу) и больше не верить фюрер. Потому что русский человек знаю лючше его и понимать, что война проиграна. Меня, конечно, трудно сбить в бою, ты это сегодня понимать. Но война есть игра – он пощёлкал пальцами, вспоминая слово, – есть игра  случай. К примеру, пушка, не знаю, как назвать, похоже на наш эрликон…
- Зенитка, - подсказал я, поняв его логику, - боишься, что тебя собьёт зенитка. Это правильно, от такого случая никакое мастерство не поможет.

- Говори лангзам, медленнее, - попросил он, - не всё понимать. 

Я повторил ему про зенитку, и он согласно закивал головой.

- Я, я, зенитка. А в плен, - продолжил Гельмут объяснения – есть шанс долго жить. Потом, - увидев моё удивление, пояснил Гельмут, - после войны.  Когда ви меня выпустить. Поеду в фатерланд, моя Берта меня ждать. 

- Понятно, - в очередной раз  удивившись немецкой расчётливости, сказал я. - Потому и на «Як» согласился?

- Яволь, - отрубил он, - наших предупреждили, они не тронут. А ваши тоже не тронут – меня звёзды защищать. Первый раз в жизни.

Он странно усмехнулся, но, честное слово, в его усмешке не было и следа тревоги – он явно не жалел о том, что расстался с привычной жизнью и с головой окунулся в неизвестность. Видать, припекло серьёзно, и он действительно «разочаровался в фюрере».

Мы, между тем, пришли в столовую, и  завертелась почти курсантская гулянка – я, почти не пьющий из-за желудка, только ахал, наблюдая за моими орлами. Полётов сегодня не предвиделось,   орлы достали из заначек тайные припасы, и началось: каждый норовил выпить с немцем за нашу победу. Он не возражал, наоборот – горячо поддерживал тост. Оно и понятно, ему обратной дороги не было: в случае победи немцы, считал он, и его обязательно прислонят к стенке. За измену.  

Через полчаса бедный Гельмут был пьян в дребезину, еле держался на стуле. И в этот момент в дверях появился капитан Крюков. 

- Та-а-ак, - увидев застолье, протянул он, - запорожцы пишут кому-то письмо. Как прикажете это понимать? – спросил он, ни к кому не обращаясь конкретно. 

- Русское гостеприимство, - ответил я на правах старшего, - садись, капитан, толку с нашего пленного сегодня не будет. А завтра с утра он твой. Проспится, и забирай. 

- Всё не как у людей, - проворчал он под нос, - вместо того, чтобы меня известить, устраиваете коллективную пьянку. 
- Ну, какая пьянка, капитан, - ответил я, - у моих ни в одном глазу, можешь убедиться. А  что немчура надрамшись, так то не наша вина. Он постарше моих будет, соображать должен. 
- Ладно, - неожиданно согласился особист, - но с утра – как штык. Отвечаешь лично, - он ткнул меня в туговицу гимнастёрки.

- Яволь, как он говорит, - я кивнул на полусонного Штрассера, - так точно. Завтра – как штык.

- Быстро ты, - с подначкой сказал Крюков, - уже по-немецки балакаешь. Объяснительную всё равно писать придётся, не вздумай отлынивать. 

- Напишем, товарищ капитан, - ответил я, досадуя, что забыл об этой стороне дела – писать разные бумажки я терпеть не мог. Тем более такие. 
                      Крюков-Сагайдачный. Разговор по душам.                                                      

…Капитан Крюков вызвал меня на беседу на следующий день. Я пришёл к нему с готовой объяснительной запиской, которую сочинил накануне, описав, как всё было с Гельмутом, и указав единственного свидетеля, моего ведомого Пашу Лобача. 
- Вот, - сказал я капитану, протягивая записку, - тут всё. Может, прочтёте сразу, да я пойду?

- И что тебе, Иван, неймётся, - неожиданно сказал Крюков, кивнув на стул напротив, - садись, я поговорить с тобой хочу. Без протокола, - увидев мою скисшую физиономию, поспешно уточнил он. – Просто за жизнь.

- По-моему, о жизни мы думаем разное, - не удержался я, садясь напротив.

- То-то и оно, - ответил капитан и посмотрел на меня печальными глазами.

Мы с  Крюковым встречались редко,  и его печаль была для меня вполне неожиданным фактом – чтобы особист закручинился, надо было случиться чему-то очень серьёзному. Ничего такого в полку не происходило, были, конечно, рядовые проделки нашего весёлого контингента, но чтобы капитану контрразведки  впасть в расстройство – нет. Такого не было.

«Значит, что-то в личной жизни, - подумал я, - может, что-то дома».

- Ты жизнью доволен? – бухнул сходу Крюков, и я честно выпучил на него глаза.

- Это как это? – спросил я, ёрзая на стуле – исповедаться особисту не входило в мои планы. 

- Ну, вот просыпаешься ты утром, и тебя ничего не грызёт, – уточнил он, подавшись вперёд.

- В связи с чем спрашиваете, товарищ капитан? – я упорно настаивал на соблюдении субординации, знаем мы эти задушевные беседы с контрразведкой. 
Он посмотрел на меня понимающе и сказал:

- Считай  эту беседу моей попыткой с тобой подружиться. Никого ведь нет, один, как перст. Случись чего, и посоветоваться не с кем.

«Ну, ни хрена ж себе! – ахнул я мысленно, - этого не может быть, какой-нибудь капкан, держи ухо востро!».

- Тяжёлая у тебя жизнь, капитан, - приняв, тем не менее,  его стиль разговора, сказал я, - я без подковырки, по-честному. Я бы так жить не смог. 

 Я замолчал, думая над его вопросом. 

- А насчёт грызёт-не грызёт тоска по утрам….По-всякому  бывает. Если убьют кого из моих – места себе не нахожу, они ведь для меня как младшие братья, каждого воспитал, обучил…Значит, плохо учил, если сбили – как тут  без самоедства. 

- Понимаю, - сказал он грустно. – Но твоей прямой вины в чьей-то погибели вроде бы и нет, а у меня… Веришь, в последнее время стал бояться ошибиться, подвести под вышку невиновного. По молодости такого не было, а с годами… Не гожусь я для этой работы, майор, - вдруг   выдал он, а в меня как молния ударила: чтобы особист признался в своей профнепригодности – это, воля ваша, один шанс из миллиона. 

Я сидел ошарашенный, не зная, что говорить в ответ. С одной стороны, его следовало поддержать, утешить, дескать, да брось ты,  само пройдёт. А с другой…За этим его признанием скрывалось нечто серьёзное, какие-то ночные бдения, самокопание, дозревание до  той правды, которую он только что выложил. И что мог сделать я, рядовой лётчик, у которого в голове роились заботы, связанные с  тем, как выживать на войне самому и уберечь от гибели друзей и при этом исправно выполнять боевую задачу…
Словом, где Киев, а где дядька, и как их совместить, я не имел понятия.

Но помочь капитану хотелось, потому что я чувствовал: всё, что он говорил, - от души. А то, что он расрылся именно мне, тоже имело свою цену, значит, я в его глазах чего-то стою, и мне можно доверять. Несмотря на все наши предыдущие сшибки. 
- Ты, капитан, главное – не спеши, взвесь всё, перед тем, как рапорт подавать. И потом, в контрразведке честные люди очень нужны, так что… Это ведь у тебя от честности, от стремления кого-то спасти, правильно? А-а, вот то-то и оно, - увидев его кивок, сказал я. – Так что не спеши и поступай по совести, её война не отменяла.

- Спасибо, Иван, - сказал он, не глядя в глаза, - меня, кстати,  Николаем зовут, - он протянул через стол руку.

- Да я в курсе, - пожал я его ладонь – она оказалась сухой и неожиданно сильной. – Ты, кстати, стихов не пишешь?

- Откуда знаешь? – встрепенулся он.

- Был у меня один знакомый поэт, замечательные стихи писал и тоже мучился, всё искал место в жизни. Убили его, - добавил я, - жалел его искренне, светлый был хлопчик. 
Мы помолчали, и я, пожалуй, первый раз в жизни ощутил, что молчание вдвоём  иногда - лучше слов, и в нём, молчании, может быть уютно.

То, что контрразведчик открылся мне с этой стороны, было полнейшей неожиданностью – что-что, а терзания, стихи и контрразведку я считал категориями несовместимыми. Рушились небеса, хоронили под собой мои представления об органах, и всё это делала война – не будь её, неизвестно, какими путями пошёл бы по жизни Крюков 

«А  ведь так и надо, – подумал я, - контрразведчик и должен быть с совестью, ведь судьбы людей на кону. Из нашего полка, кстати говоря,  Крюков не отправил на цугундер  ни единого человека – это не просто так. Вон у соседей контрразведка замела целое звено, четверых лётчиков, и не мучились совестью. Так-то».   
- А твоё начальство об этом знает? Ну, о твоих…сомнениях, – спросил я, вспомнив подполковника, которого однажды видел выходящим из комнатёнки Крюкова, - был подполковник краснолиц, пузат, коренаст и сочился некоей жизненной энергией, от которой становилось не по себе. Особенно если знаешь, что перед тобой очень серьёзная фигура из контрразведки. 

- Мне с начальством повезло, - сказал Крюков, - он только внешне кабан, а мозги такие, что ой-ёй-ёй. Да ты его, кажется, видел, был он у меня недавно. –  Крюков  помолчал. – О чём-то догадывается, но виду не подаёт. И говорит то же, что и ты: не спеши, мол, совесть береги… Так что повезло.
Вышел я от капитана Крюкова в смятении. И было от чего.

«Главный вопрос, конечно, с какого перепугу он выбрал в  исповедники меня, - думал я, идя в эскадрилью, - мы ведь с ним скорее собачились, чем дружили. Что ж такое  в его мозгах щёлкнуло, что он  излил душу именно мне? Вон, скажем, Паша Лобач для этого боьше подходит – тоже стишата пописывает.  Ничего не понимаю».
«А может, провокация? – заговорил внутренний голос, - пробовал тебя подмять – не вышло, и решил не батогом, так лаской?»

- Всё может быть, кто ж их, чекистов, знает, - сказал я вслух, заставив моего оруженосца-технаря Вениамина Тоярова выпучить глаза.
- Не обращай внимания, - отвечал я на его немой вопрос, - всё в ажуре. Аппарат в порядке? Сегодня возможен вылет.

- Когда это Веня тебя подводил, командир? – обиделся он, стирая ветошью  пятнышко с крыла. – В порядке аппарат, тяги, правда, скрипят. Так ведь новые, только вчера заменили. Притрутся. 
- Ладно, Веня, отдыхай пока, - я влез в кабину, покачал ручку - тяги действительно скрипнули, и крикнул Вене, который мостился поспать под крылом:

- А смазать не пробовал? Тяги-то?

- Притереться должны, - ответил Веня, подняв голову, - пол-маслёнки вылил.

- Ладно, спи пока, - махнул я рукой. -  Надо будет – разбужу. 

Техников и механиков жалеют и берегут во всей авиации. Мыслимое ли дело пахать так, как пашут они. Это у нас, лётчиков, есть день и ночь, а у них сутки давно превратились в непонятную чехарду, ведь  чинить то, что мы привозим из боёв, приходилось и днём и ночью. Но больше всего ночью, ведь днём мы летаем, а дыры привозим  в том числе и из последнего, вечернего, вылета.  Поэтому спальные места у наших технарей оборудованы прямо на стоянках, и ребята при малейшей возможности урывают  полчаса-час на поспать. И что характерно: они то ли приспособились к такому ритму жизни, то ли просто держатся молодцом, и мы их сонливости просто не замечаем,  но  ни разу не видел я Веню, спящим на ходу. А, нет, вру, видел. Это было в начале сталинградской эпопеи, где наш полк выполнял и ночные полёты. Сеча там была страшная, самолёты наши походили от заплат на маскхалаты,  технари латали их непрерывно. Вот там я и увидел, как Веня спал стоя, прислонился лбом  к хвосту моего ЛаГГа и заснул, я еле его разбудил. 

Зная, что этот парень из железа, я именно тогда понял выражение «усталость металла» - это была именно усталость металла в человеческом, так сказать, исполнении. 
- Спи, Веня, - снова скзал я, но он меня уже не слышал, заснул в полёте, ещё не донеся голову до свёрнутой в рулон «кухвайки».
                                       О  любви на войне

  Капитан Рогов после гостеприимства бомберов прибыл в родной полк на следующий день – комполка Остролуцкий действительно обеспечил его транспортом. Правда, не «У-вторым» с пилотом, как обещал, а личным «виллисом» с шофёром, что тоже было знаком уважения. И попыткой загладить вину за опалённую физиономию.

Первым родным лицом, которое он увидел дома, была красная от плиты физиономия Муси Спициной, выскочившей на крыльцо кухни с цыгаркой в зубах.

- Рогов, твою мать! – заорала Муся, - живой! Ну, слава Богу! Ачто это у тебя с рожей? Загорел?
- Чтоб тебя холера взяла, -  нежно сказал Рогов, - ты на себя посмотри, об тебя же прикуривать можно.

- Ты у печки покрутись с моё, тогда  посмотрим, от кого прикуривать будем, - Муся сделала вид, что обиделась. А Рогов, вместо того, чтобы сгладить ситуацию, её усугубил.

- О, а что это у тебя за рог на лбу? – спросил он, увидев у самого края поварского колпака здоровенную, в половину куриного яйца, шишку фиолетового цвета.

- Мефодий, сволочь, - ответила Муся и осторожно потыкала  в шишку пальцем.
- Болит? – участливо поинтересовался капитан, - лёд приложи. Учи вас. А Мефодий тут при чём?

Мефодием звали мусиного кота, и  был он притчей во языцех полка. Подобранный малюсеньким котёночком в одной из освобождённых станиц, он вымахал в здоровенного и нахального рыжего котяру, барина по повадкам и отъявленного разбойника в быту, Которого, тем не менее, в полку обожали и берегли от попыток соседей по аэродрому   кота присвоить – такой случай был, его  утащили к себе ухари-штурмовики. 

Долго горевать полку не пришлось: через несколько дней мусина команда была поднята по тревоге истошным «мя-а-а-ввввуй» под окнами, где и обнаружился кот во всей своей красе. Правда, был он мокрым от утренней росы, но с прежним надменным превосходством глядели на мир его зелёные и наглые зенки. 
Не понравилось ему, видать, у штурмовиков.
У Мефодия был единственный недостаток, зато какой! Он напрочь отказывался ловить мышей. Ну, подумайте сами: какой благородный дон кошачьего племени станет гоняться за мышами, когда у него имеется полный набор деликатесов лётного пайка! Которыми его, конечно, не пичкали, но нет-нет, да и перепадало коту кое-что с лётного стола. Потому и был он упитан и могуч и наводил страх не только на котов, но и на собак, как-то выживших в военных передрягах, которых, вопреки  недовольству Мефодия, кухня  тоже подкармливала. Скудно, правда, потому что всё, что оставалось после ужина в кухонных котлах, шло местным жителям, не возражавшим, кстати говоря, против поддержки собачье-кошачьего племени, потому что люди понимали: без кошек и собак деревня не деревня.
- Мыши у нас мешки с крупой погрызли, - объясняла Муся, - вот и хотела я заставить кота их погонять. Погонял, сволочь, - она снова ткнула себя в шишку и отдёрнула руку. – Закрыла на ночь в кладовой, а утром пришла снимать пломбы, отомкнула дверь, обо что-то споткнулась и со всей дури лобешником в притолоку. При моём-то весе, - она горестно пкачала головой.

- А Мефодий при чём? – удивился капитан.

- А ты думаешь, обо что я споткнулась? – фыркнула Муся, - там из-под двери дует, вот он и улёгся  на пороге в холодке. А я в темноте не заметила, ну и…

- Так, может, всё ж таки о порог споткнулась? – поддержал разговор капитан.

- Какой порог, Рогов, какой порог?! – возмутилась Муся, - у меня три свидетеля – часовой, разводящий и смена, я ж при них пломбы снимаю. Все видели, как эта холера в лопухи ломанулся. Он ещё и взвыл, когда я на него наступила. 

- Да с твоими килограммами кто хочешь, взвоет, не то, что бедолага Мефодий. Лёд приложи, - повторил капитан, откровенно смеясь.

- Кто бедолага? Он бедолага? А я не бедолага? – Муся показала на шишку. – Мозжит, зараз-за.
- Да-а, раненная котом – это сильно, - ухмыльнулся  капитан и выставил вперёд руки, увидев, как собеседница демонстративно засучивает рукава.

 - Всё-всё-всё, ухожу, заболтался тут с тобой. 

И отойдя шагов на десять, обернувшись, крикнул:

- Ты, товарищ Спицина, в другой раз, когда пломбы срывать пойдёшь,  каску надевай, целей будешь.
И, увернувшись от брошенной вслед палки, пошёл в штаб. 
Вся эта пикировка не стоила и ломаного гроша, оба это понимали и тратили время на препирательство  исключительно от радости жизни: Рогов – от того, что хоть и саднило лицо, но он жив и  лается в шутку с Мусей, такой домашней и по-хорошему занозистой, и чешут они языки на совершенно мирные, довоенные, темы. А Муся – оттого, что капитан, по которому они вчера собрались, было, плакать, вернулся живой, и раз есть ему дело до похождений бравого котяры Мефодия, значит, отходит он сердцем от войны. 
- Ты заходи, капитан, - крикнула ему вслед Муся, - с Мефодием познакомлю, есть в вас что-то общее.

Рогов понял, что это была её месть за каску, и усмехнулся: Муся, вбив в спор последний гвоздь,  оставалась верна себе, и жизнь продолжалась. 

Штаб полка, куда направлялся Рогов, размещался в противоположном крыле того же здания, что и столовая, – это была старинная, дореволюционной постройки  казарма красного кирпича. На одном из кирпичей с тыльной стороны здания вездесущий Веня Тояров обнаружил священную для всех солдат  надпись «ДМБ 1906».  Поясняю для не служивших: «Дембель, сиречь демобилизация, 1906 год».
Когда Веня показал надпись Рогову, тот постоял над ней в оцепенении с минуту и даже дотронулся до букв рукой – они были вбиты в кирпич чем-то острым, видать, сильно тосковала по дембелю чья-то христианская душа в бесконечно далёком и  таинственном одна тысяча девятьсот шестом году.

- Нейману скажи, пусть сфоткает надпись, - велел Рогов Тоярову, - на память. Перекличка, так сказать, поколений.

Немцы, которые временно квартировали в казармах,  оставили в память о себе полный разгром и хаос с голыми девками – так спешили, что не прихватили с собой их фото, они так и остались висеть на обшарпанных стенах.  
 Спешить было, с чего, Алексеевку наши танкисты взяли на штык, драпала немчура отчаянно, даже оставила на аэродроме два вполне исправных  Ю-87 – тут квартировал полк немецких пикировщиков.
- А что, товарищ командир, - говорил Веня, облазив немецкие самолёты, - вполне справная скотинка, хоть сейчас заправляй и в бой. То-то удивится немчура, получив гостинцы на голову от своих бомберов. 

Веня, как часто бывало, угадал: «юнкерсов» забрали соседи- бомбардировщики, и вскоре солдатская молва донесла, что появилась на фронте  пара Ю-87, которая  даёт прикурить немецкому переднему краю полной мерой – немцы, принимая «Юнкерсов» за своих, по ним не стреляют, чем и пользуются перебежчики.  И тут же пришло официальное предупреждение нашим истребителям не сбивать пикировщиков с голубыми коками, а эскадрилье Рогова даже пришлось один раз их прикрывать. 
- Рука сама к гашеткам тянется, - жаловался Рогов после вылета, - мне лучше десять раз наши Илы пасти, чем лаптёжников (прозвище Ю-87 за лаптеобразные обтекатели на неубирающихся шасси).

«Юнкерсы» как появились внезапно на их театре фронта, так внезапно и пропали: может,  их посбивали немцы, а может, командование перебросило на другой фронт. От греха.
…Капитан Рогов, доложив комполка о прибытии и вытерпев дружеские шлепки по спине,  заявил, что готов к боевой работе.

- Физиономию не жалко? – спросил подполковник Деев, - шлемофоном ожоги обдерёшь. Так что марш в санбат, пусть тебе доктор даст официальное освобождение, тем более что стоит затишье и полётов мало. Занимайся с молодыми теорией, если будет тошно. А почему ты коричневый?

- Докторша соседей мазь дала. Мажу потихоньку, - сказал Рогов и расплылся в улыбке, вспомнив «докторшу соседей».

- Слышал я что-то такое про ту докторшу, -  сказал Деев, - что, действительно богиня?

- Богиня? – скривился капитан - выше!
Хотя, казалось, кто может быть выше богини. Но как живая стояла перед его глазами Маргарита Сергеевна, и все богини были не в счёт.  Ему захотелось сейчас же, немедленно, бросить всё и лететь к ней, чтобы ещё раз увидеть изумрудные глаза и улыбку, за которую и жизни не жалко. 
- Выше, товарищ подполковник, - сказал он на полном серьёзе, - я таких даже в кино не встречал! Артистки ей в подмётки не годятся.

- Ну-у-у, - протянул Деев, а присутствующие офицеры дружно навострили уши, слушая этот неслужебный разговор о святом – о женщине.

- К починке  лица приказываю отнестись на полном серьёзе, -  строго сказал комполка. - Авось пригодится.

- Так точно, товарищ подполковник, - заражаясь настроением Деева и испытывая искреннюю благодарность командиру, отрубил Рогов, - пригодится. Обязательно пригодится!
И с тем отбыл в санбат «чинить лицо».

- Так, мазь Вишневского, - увидев  раскраску роговской физиономии, сделала вывод полковой врач, - кто прописал? 

Услышав ответ, хмыкнула и сказала:

- Мне, к счастью, добавить нечего. Единственное, вы уж приходите на процедуру, у нас в последнее время работы нет. Так что мазать ваши раны для нас в охотку. Теряем потихоньку квалификацию, - сказала она, и капитан  подумал, что радости в её признании было куда больше, чем сожаления. 

- А что, та врач действительно краса-девица? – спросила вдруг доктор с непонятным выражением лица. – Вы, по-моему, четвёртый, кто от неё с ума сошёл, - пояснила она, - ходят, глаза бестолковые, того и гляди, собьют.

- От красоты не гибнут, - сказал Рогов уверенно, но тут же и поправился: - хотя…как смотреть. Пушкин вон за красоту жены пострадал.

Он внимательно посмотрел на докторшу, решил, что хвалить при ней красоту другой женщины – значит, нажить себе врага, и замолчал.

- Так что, каждый день приходить? – спросил он  после паузы, и доктор, протягивая ему справку освобождения от полётов, сказала:

- Да уж будьте любезны, товарищ капитан. Чтобы с утра – как штык, с ожогами шутить нельзя. И не умывайтесь, не мочите их.

- Что, так-таки и не умываться? – изумился капитан.

- И не бриться, кстати, - усугубила  доктор, - после побреетесь. А пока растите бороду, - она посмотрела на Рогова и впервые от души улыбнулась:

- Вам пойдёт. 

- Эх, доктор, - махнул он рукой, - будем, значит, дичать. А скоро оно заживёт?
- Ну, в вашем случае скоро, ожоги неглубокие, повезло вашей супруге, - стрельнула  она  в капитана поверх очков каким-то особенным взглядом, по поводу которого Рогов подумал: «ишь ты». И, уже выходя из кабинетика, оглянулся,  поймал всё тот же загадочный взгляд докторши, и подумал ещё раз «ишь ты».

Много чего было в той думке, но больше всего удивления – не было у капитана Рогова опыта общения с прекрасным полом, вот и удивил его таинственный взгляд из-под бровей, которым одарила его докторша на прощание.

Женщины на войне, ребята, тема отдельная, архисложная и лежит в области психиатрии, так что нам, дилетантам, негоже о ней рассуждать. И всё-таки не могу не сказать несколько слов о том, что меня волнует в этом вопросе.

Моё святое убеждение, что женщина и война – категории несовместимые в принципе. И воюющее государство должно всячески оберегать женщин от их патриотического стремления на фронт, исходя из того, что после войны нужно будет восстанавливать население, выбитое врагом. 

Конечно, во время военных действий в  воюющих обществах работают совсем другие законы, чем в мирное время, но забота о будущем есть непреложная обязанность власть предержащих. И если эти предержащие любят свою страну, они обязаны поставить на пути женщин в действующую армию такие непреодолимые преграды, через которые не просочилась бы и муха.

Я понимаю, что женщины внесли в нашу Победу над фашизмом колоссальный вклад, и нет меры, которой бы государство могло отплатить их жертвенность. Но думаю я, грешный, который год: а что, без изувеченных и убитых Зои Космодемьянской, Любы Шевцовой, Ули Громовой, Вали Борц и сонма других девочек мы бы не победили? 
Кстати, «Молодая гвардия» - ещё одна страшная, на разрыв аорты, тема, которая мучает меня своей обречённостью.

Моё детство и юность прошли в шахтёрском посёлке, и его реалии я знаю отлично: там кашлянешь на одной околице,  и тут же этот кашель услышат на другой. И я, примеряя  на  поселковые реалии страшный и жертвенный путь молодогвардейцев, безапеляционно заявляю: случись  «Молодая гвардия» в моём родном посёлке, и профессиналам из «абвера» о молодёжном подполье стало бы известно на следующее утро после его учреждения. То есть, руководящая роль коммунистической партии, об отображении которой в романе Фадеева так пёкся Сталин, состояла в том, чтобы направить лучших представителей местной молодёжи прямиком в подвалы гестапо? Ради чего? Ради красных флагов на копрах в честь годовщины Октября да нескольких листовок, писанных от руки?
Семьдесят три человека казнили фашисты по делу «Молодой гвардии»,  были они, в сущности, детьми (младшему – четырнадцать), и протянулись без них в будущее чёрные тоннели несостоявшихся жизней – нет этому оправдания. И не было там резонов, которые  оправдали бы восшествие на костры инквизиции детей, обошлась бы взрослая коммунистическая партия без этих жертв. 

Признаю: их жертвы не были напрасными,  не напрасной была  их жизнь, но в большей степени - их смерть: героически умерев, они показали всему миру, как умирают за Родину русские люди.

Понимаю, всё понимаю: их подвиг – сродни подвигу горьковского Данко, который вырвал сердце, чтобы осветить людям путь во мраке, но не мирится моё сердце с гибелью семидесяти трёх детей. Которые сами взошли на костёр, зная, что в конце скорбного пути их ожидает шурф с вагонетками и гранатами вдогон. 
Так быть не должно, молодость нужно оберегать всеми доступными способами, иначе получим чёрные тоннели во времени, а они есть дорога в ад.
Так что, думаю, местные коммунисты должны были категорически запретить краснодонской молодёжи и близко подходить к подпольной работе в силу её, молодёжи, полнейшей неопытности – они и провалились-то из-за этой неопытности: ограбили немецкую машину с рождественскими подарками да и расплатились с пацаном, случайным свидетелем, пачкой немецких сигарет. И всё. Тут же взяли всех – это во имя чего? 

 «Во имя колоссального воспитующего и мобилизующего фактора «Молодой гвардии», - поясняют мне, – во имя демонстрации русского духа». 
Согласен, этот фактор действительно был. Но были и смертные муки,  и страшные смерти детей, на которые их обрекли взрослые.
Так что, поднимая на щит юных молодогвардейцев, мы, взрослые, должны сделать всё, чтобы такого больше не было в жизни. Ни пыток и изнасилований, ни глубокого  ледяного шурфа с вагонетками вдогонку, ни доставания из шахты мальчишеских и девичьих истерзанных тел. Ибо доля вины за их муки лежит и на нас – могли уберечь. И не уберегли. 

Вечная слава героям.

…Рогов вышел из санчасти с чувством неприкаянности: получив освобождение от воздушной работы, он не знал, чем заняться. Были, конечно, текущие дела – передать эскадрилью своему заместителю,  написать план учёбы на период затишья, простимулировать выпуск «Боевого листка»…словом, напомнить личному составу о себе, чтобы не расслаблались. Но всё это было второстепенно и состоялось бы и в его отсутствие – заместитель, Толя Черных, был опытным воспитателем, в подсказках не нуждался и командирскую лямку тянул исправно, поэтому  с учётом его опыта и переходом полка на четырёхэскадрильный состав, новая, четвёртая эскадрилья, предназначалась ему. 

Тут Рогов вспомнил о своём разгромленном «лавочкине», который остался в полку Остролуцкого, подумал, что местные технари вряд ли будут им заниматься без внешнего стимула, тут же вспомнил Маргариту Сергеевну и сказал себе: «а почему бы и нет?».  Действительно, почему бы и не  отправиться ему к бомберам и лично заняться ремонтом?
Крутнувшись на каблуках, он сменил курс и опять направился в штаб, откуда вышел несколько минут назад. 

Деев с кем-то говорил по телефону и, указав Рогову на скамейку, продолжил препираться с собеседником. 

- Да знаю я, что ты мне скажешь, - втолковывал он кому-то, - знаю, что они носом землю рыли. А тогда скажи мне, дорогой, почему Первый требует проверить ещё раз? Не знаешь? А я знаю: мои не перепутают объекты, как твои в прошлый раз, - насыпал он собеседнику соли на хвост, - в четыре глаза всё посмотрят и ошибки не допустят.

По этому «перепутают объекты» Рогов понял, с кем  препирается подполковник: на прошлой неделе  соколы Остролуцкого летали на разведку, действительно перепутали железнодорожные станции и, вернувшись, доложили, что на желдорузле  Колодезная грузов нет. В результате немецкие эшелоны с танками почти улизнули из-под носа: наши штурмовики после собственной доразведки поймали их уже на маршруте.  За  эту путаницу виновные конечно получили по шеям, да что было толку от  поздней экзекуции.  
И сейчас, как понял капитан, Деев о чём-то торговался с   подполковником Остролуцким, скорее всего, о сопровождении его разведчика  истребителями полка - в последнее время на их театре прямо таки свирепоствовали «охотники», гонявшиеся именно за разведчиками. 

«А  вот мне это на руку, - подумал Рогов. - Скажем, отправиться к бомберам для координации действий их разведчика и нашего сопровождающего! Чепуха! - тут же подумал он, - координация эта нужна ребятам, как козе оглобли, и  Деев это хорошо понимает. Нужно что-то другое».  
Он ещё раз прикинул варианты и решил, что надо давить на то, что он, дескать, не только скоординирует, но заодно и за ремонтом своего «Лавочкина» присмотрит. Это уже близко, это живое.  Может, и получится убедить…
Убедить не получилось. 
- Что? – переспросил подполковник, услышав про командировку. – Дома дел не стало? Ну и что, что медсправка, что освобождён? Матчасть учите, проверю лично. Когда вас ещё заставишь! Используй передышку на сто процентов. Короче, кругом, шагом марш!

«Облом, - думал капитан, выйдя от командира. – Ай-яй-яй. Ладно, обойдёмся письмом» - он почувствовал до удивления нестерпимое желание немедленно, вот сию минуту, написать Маргарите Сергеевне письмо, чтобы хоть заочно пообщаться с женщиной, о которой он, как оказалось, не переставал думать ни на минуту. 
Полк расположился в старинных казармах не без удобств, была даже Ленинская комната, где замполит проводил политинформации и прочие собрания, и куда Рогов сунулся первым делом, надеясь приткнуться где-нибудь в уголке и написать письмо. Но не тут-то было: ленкомната была полна народу, там под руководством того же замполита шёл шахматный турнир и кипели нешуточные страсти. На какое-то время лётчики отвлеклись от шахмат и переключились на Рогова, искренне радуясь его воскрешению. На несколько минут он стал центром внимания, а так как  этого не любил, то тут же  сбежал из ленкомнаты и решил попытать счастья в столовой. Но в  там девочки как раз накрывали  обед, было не до Рогова, так что ушёл он и из столовой. 

Подумав, он решил, что лучшим местом для письмотворчества была бы кабина истребителя, но и кабины не было тоже. Тут навстречу ему из-за кустов упругой походкой вышел майор Сагайдачный собственной персоной, который, судя по взмыленному виду и хлопавшему по голенищу планшету с картой, только что вернулся из полёта.

- Ёлки-палки, Серьга! – давая выход энергии, закричал майор, - говорили, тебя покалечило! А ты живой! Ну, слава богу! – он так хлопнул Рогова по спине, что тот невольно присел – рука у кубанца была тяжёлая.
 - А что у тебя с рожей? – задал он обязательный вопрос. – Подпалило слегка? Ну, ничего, до свадьбы заживёт! Ты куда идёшь? Подожди, сейчас отчитаюсь, и пойдём на обед.

- Слушай, Ваня, - наконец вставил слово и капитан, - я безлошадный, разреши в твоей машинке посидеть. Написать кое-что надо, - пояснил он, видя недоуменные глаза друга. 
- А твой где? – удивился майор.

- Здра-с-с-те! – удивился Рогов, - ты что, не в курсе? Мне его кислородом заправили, как живой остался, не знаю. 

- Ну-у-у! – выпучил глаза Сагайдачный, - я и не знал. Сказали только, что что-то с самолётом, а что…. У нас вроде как затишье, но вчера было пять вылетов, вернулся чуть живой, сразу спать завалился, даже на ужин не пошёл, - протараторил майор, как бы извиняясь за такое невнимание к судьбе друга. – Скажешь Тоярову, я разрешил машиной попользоваться. Что писать-то?

- Так, - Рогов неопределённо повертел рукой, - бумаги кой-какие. Отчёт, то, сё…

- А что ж не в ленинке? – спросил  Сагайдачный нетерпеливо.

- Там у них шахматный турнир, всё занято, - тоже нетерпеливо ответил Рогов, - а я хочу до обеда успеть. 

Успеть он хотел отдать письмо почтарику, всю корреспонденцию тот принимал до обеда.   

- Ладно, бывай, увидимся в столовке, - Сагайдачный тиснул руку капитана и пошёл к штабу всё той же упругой походкой – усталость не брала семижильного казака. 
Технари Сагайдачного проводили с его машиной регламентные работы – послеполётное обслуживание. Техник,  сержант Тояров не подал виду, что удивлён странной просьбой комэска посидеть в кабине Сагайдачного, хотя по Вениному лицу вообще никогда и ничего нельзя было прочесть.

- Ты только рычаги не трогай, - сказал Веня, - мы там кое-что делаем.

- Не трону, не бойся, - ответил капитан и влез в кабину. И тут же задел коленом ручку.

- Ну, ёлки ж зелёные, товарищ капитан! – закричал Веня, - просил же, просил! Опять всё по новой!
- Отставить, товарищ сержант! – приказал Рогов, ставя ситуацию в стойло, - за потраву прошу извинить, я случайно. А принеси-ка ты мне воды в какой-нибудь плошке. Хоть в консервной банке, - попросил он, памятуя, что письмо будет писаться химическим карандашом, который нужно обязательно смачивать в воде, -  не языком же его мусолить.

Веня тут же подал ему воду в банке из-под американской кукурузы, Рогов раскрыл на планшете школьгную тетрадь, обмакнул карандаш в воду, занёс его над страницей и замер в раздумье: ему было  совершенно непонятно, как обращаться к Маргарите Сергеевне. Ещё до войны, когда он писал письма родным из училища, затем – со службы, он начинал их по трафарету: «Добрый день или вечер, дорогие мои родные» и затем перечислял ближнюю родню – отца, мать, затем,  соблюдая принцип старшинства, братьев и сестёр – их у него было целых восемь человек.  Потом передавал приветы родственникам и односельчанам – вот и набегала половина письма. Затем описывал свою военную жизнь, то, что можно было писать, и укладывался в один лист с обеих сторон. И родные были довольны – не забыл, уважил, вот какой у нас вырос сын и брат. 
Он никогда не писал писем девушке, и что ей нужно писать, не знал  абсолютно. Потому и застыл с занесенным над страницей карандашом, думая, что надо было не хитрить с Сагайдачным, а спросить его напрямик: что, мол, полагается писать любимой девушке –  в том, что он горячо влюбился, сомнений у комэска не было. 

Поколебывшись несколько минут, он решился, и на листке появилось такое: «Здравствуйте, далёкая и прекрасная Маргарита Сергеевна! Пишет вам тот самый погорелец, которого вы вчера лечили от ожогов. Хочу вспомнить ваше лицо, и не могу. Помню только, что вы очень красивая. Я уже почти здоров, поэтому выходите за меня замуж!».

Дописав последнюю фразу, он не стал складывать листок фронтовым треугольником, но отыскал в планшете настоящий довоенный конверт с лыжницей на лицевой стороне, припасённый именно для такого случая. Затем вложил в него письмо, заклеил языком и чтобы не передумать, почти бегом припустил в расположение хозвзвода, где обретался и почтальон, ефрейтор Орач, и вручил ему конверт из рук в руки.
- Когда получит? – спросил он Орача, и тот, посмотрев на адрес, сказал весомо:

- Послезавтра. Сегодня в дивизию уже не успеваю, «У-два» в разгоне, велено погодить.

- Ну, послезавтра, так послезавтра, - соласно кивнул Рогов и пошёл в эскадрилью – ждать и волноваться. 
                                                     ***

  Первый раз Маргарита удивилась, получив вместо солдатского треугольничка довоенный конверт с лыжницей. От кого письмо,  понять было нельзя, и она вскрыла его хирургическим скальпелем, соблюдая осторожность, чтобы  не повредить картинку, - на войне любые напоминания о прошлой счастливой жизни ценились высоко. 
- Вот так номер, - сказала она, пробежав глазами коротенький текст,  - ай да истребитель. 

Затем прочла письмо ещё раз и снова сказала вслух:

- Так не бывает.

Но подумав, добавила:

- В мирной жизни, может, и не бывает... 
И решила ситуацию не усложнять, пусть всё идёт, как идёт, если капитану Рогову будет легче воевать, имея надежду, пусть так и будет. 

У неё как раз выдалась свободная минута, и она, зная с полунамёков командования, что скоро начнётся наступление, решила ответить Рогову сразу, не откладывая на завтра. 

«Я тоже не могу вспомнить Ваше лицо, - начала она письмо, - помню лишь Ваши очень усталые глаза. Вам, конечно, надо отдохнуть хотя бы недельку, вот и используйте момент, пока заживают раны. А насчёт замужества я не думала, да и какое сейчас замужество, когда кругом творится такое. А после войны  жизнь покажет, не будем принимать окончательных решений» - написала она, давая Рогову ту самую надежду, с которой, как она думала, ему будет легче воевать.
Любовный опыт Маргариты был с гулькин нос:  в институте она влюбилась в ординатора кафедры хирургии, который вёл у них спецкурс. Влюбилась, как бы  подтверждая вычитанное в книгах утверждение, что каждый  житель земли, будь то мужчина или женщина, рано или поздно встречает человека, к которому его тянет неведомая сила. Объяснить природу этой силы учёные пока не удосужились, но она, конечно,  существует, некая материальная, объяснимая с медицинской или какой другой точки зрения сила. Вот так идёшь по улице, или едешь в трамвае, или стоишь в толпе на танцах и вдруг видишь глаза и мгновенно понимаешь, что вот он, втой человек. И пусть у вас с ним ничего не будет – он, скажем, женат, или собирается уезжать в Воркуту, или завтра улетает на испытания нового самолёта и неизвестно, вернётся ли, всё равно ты будешь хранить воспоминание об этой мимолётной встрече, как  свидетельстве того, что чудеса бывают на земле.

Именно это и произошло с Маргаритой в далёком довоенном году: она сидела в аудитории в ожидании преподавателя, а в аудиторию буквально  влетел в развевающемся халате молодой парень с кипой бумаг подмышкой.

- Константин  Васильевич заболел, я проведу с вами несколько занятий, - сказал на ходу парень, и Маргарита обмерла – не от голоса, нет, но от самого явления парня. Потому что вдруг почувствовала некую неодолимую к нему тягу – вот сейчас бросила бы всё, и учёбу, и семью, и весь её уютный мир и пошла бы, поехала, полетела  куда угодно, только бы он позвал.

Он провёл с ними четыре занятия, затем появился Константин Васильевич,  а парень, ординатор Сергей Борисович Панов, вернулся к своим заботам, так и не заметив, или не захотев заметить маргаритиных сумасшедших глаз. А вскоре студенческая молва донесла, что он перевёлся в  другой московский мед и сгинул из её жизни. Как она думала, навсегда.  
Оказалось, не навсегда. Она встретила его после института, встретила совершенно случайно, на общесоюзном совещании хирургов в Куйбышеве, куда попала тоже случайно – заменила ушедшую в декрет коллегу. 

- Я ведь из-за вас сбежал, - сказал Панов, когда они в перерыве гуляли в больничном сквере, - жена была беременна, а тут вы со своими глазищами. Я и поплыл. Знаете, такая встреча бывает раз в жизни, я в это верю. Поздно, поздно, - он грустно покивал головой, - видно, не судьба.

Так они  и расстались, разошлись, как планеты в мирозданье, чтобы больше никогда не пересечься орбитами. При этом искренне сожалея о несбывшемся, потому что во время того коротенького свидания в саду их опять потянуло друг к другу с прямо таки невероятной силой.  
Вот и весь любовный опыт. Маргарита, будучт девушкой разумной, решила, что любовь любовью, но фундамент будущей  профессии и жизни закладывается в институте, и потратила свои молодые годы именно на обретение профессии, решив, что остальное приложится. Потом началась война, жизненные установки полетели в тартарары, привычная жизнь отложилась на «после Победы», а мечты о будущем не выходили за рамки завтрашнего дня. Но её психика оказалась на удивление устойчивой, и Маргарита, упавшая в обморок при первом посещении анатомического театра, как до войны называли институтский морг, встроилась в новые реалии достаточно быстро. При этом её женское начало ушло на второй план, решив, что война, любовь, семья и дети – категории несовместимые, и сначала нужно отстоять Родину. Такова уж была у неё установка на жизнь, так воспитали её родители, потомственные российские доктора  ещё дореволюционной закалки (они, кстати, и познакомились на фронтах гражданской войны, во второй конной армии Оки Городовикова, где служили верой и правдой новой власти). 
Приняв решение отложить любовь до «после Победы», она выработала  модель поведения в мужских коллективах и вскоре после перевода в полк Остролуцкого прослыла стопроцентной недотрогой – все признанные сердцееды обломали об неё зубы, включая коренные. 

Маргарите, надо сказать, изначально повезло: подполковник Остролуцкий, мало того, что женился буквально накануне появления Маргариты, он был ещё и интеллигентный человек. Так что  о статусе  ППЖ (походно-полевая жена) не велось и речи: его молодая супруга, на время затишья приехавшая в полк, забирала всё свободное время Героя. Да и не в этом было дело. А дело было в том, что двадцатишестилетний подполковник в жене души не чаял, а  о том, чтобы сходить куда-нибудь налево, не помышлял, полностью растворившись в чарах своей спутницы жизни.

- У меня к вам просьба, товарищ подполковник, - сказала однажды Маргарита, будучи наедине с командиром в своём кабинетике. – Доведите до своих подчинённых, что я недотрога из соображений принципиальных, а не от желания морочить голову мужчинам. Никому и никак со мной не обломится.    
Она помолчала, испытывающе глядя на Остролуцкого, и добавила:

- Можете сказать, что у меня есть жених, и я буду ему верна до гробовой доски. 
- Действительно есть, или для отмазки? – спросил подполковник, тоже гипнотизируя Маргариту.

- Вы,  похоже, человек с принципами, поэтому скажу честно: никого нет. Но скоро появится, чую на уровне мозжечка, - усмехнулась Маргарита.
- Ладно, Маргарита Сергеевна, - кивнул он головой, - работайте спокойно, вы – под моей личной защитой. Так что будут приставать – немедленно ко мне. Но думаю, не будут. Народ у нас хоть и отпетый, но порядки блюдёт. Да и с понятием, - подполковник задумался, что-то, очевидно, вспоминая, и добавил:

- Все уже поняли, что с вами просто так не получится, человек вы серьёзный, вам отношения нужны, вплоть до свадьбы. Ведь так?

В коридоре забухали тяжёлые шаги, и Остролуцкий, идя к двери, обернулся и закончил:

- Так, Маргарита Сергеевна, так. Вот на том и будем стоять.
                                                   ***

- Рогов пошёл, - сказал старшина Аникин Мусе, увидев, как взлетает вторая эскадрилья. – Значит, бомберов Остролуцкого прикрывать будет. Видать, понравилось ему это занятие. 

- Тоже мне секрет, - фыркнула Муся, - у нашего Рога зазноба завелась, тамошняя врачиха. Писаная краля, говорят, - хмыкнула Муся, поджав губы.
Они сидели на лавочке у столовой, грелись на тёплом уже солнце и нехотя перебрасывались фразами – был тот час затишья, когда полк вылетел на задания, и Аникин, и Муся могли себе позволить сидеть вот так, ничего не делая, и втайне радоваться присутствию друг друга.

- Он ей что, крыльями  машет и всё? – не понял Аникин.

- Ну, старшина, - ответила Муся, - совсем ты тёмный человек! Наш Рогов навострился каждый раз дозаправляться у Остролуцкого, ходят-то далеко, на обратную дорогу горючки не хватает. Вот они  у бомберов  и доливают  баки, а  Рогов - бегом в санчасть к кралечке своей. Мои девки локти грызут – такого кавалера упустили, - засмеялась Муся. - А начиналось всё у них с писем, сама видела.

- Если немецкий абвер надумает брать языка, лучше твоей кандидатуры ему не найти, -  старшина ткнул пальцем в мягкий Мусин бок.

- Нужна я абверу, - Муся  придвинулась к своему фронтовому супругу вплотную, - что-то давненько ты мне свиданий не назначал, а, Аникин?

- А то ты моих забот не знаешь, - отговорился бравый старшина, - днюем и ночуем на боевом посту. Вот стихнет чуток, и каждый день свиданничать будем. А сейчас извини, дела. 

- Знаем мы твои дела, старшина, - Муся посмотрела на Аникина и подозрительно сузила глаза, - что ни день, то Лизка-медсестра  у твоей конуры трётся. Смотри, Аникин, узнаю чего – быть беде! 
- Ты с глузду съехала? – выпучил на неё глаза Аникин, - у меня внучка такая,  племянницы дочура!

- Мешало это вам, кобелям, когда-нибудь, - сказала Муся и отвернулась. – Значит, не будет свидания? – спросила она снова, и Аникин, наконец, понял, зачем она явилась в разгар боевого дня. 
- Иди сюда, холера! – он ухватил Мусю за руку и почти втащил её в каптёрку.

Она появилась на крыльце минут через десять, раскрасневшаяся и взъерошенная. Расправив под ремнём гимнастёрку, Муся окинула взглядом окрестности и вальяжной походкой пошла в столовую. 
…Муся была права,  говоря, что роман Рогова и Маргариты, как  многие военные романы, начинался с писем. 

Когда бравый кипитан взял из рук письмоносца первую весточку от понравившейся ему женщины, он на секунду замешкался: это был не привычный треугольничек солдатского письма, а довоенный конверт с челюскинцами на  лицевой стороне – как бы ответ на  лыжников с его конверта.  Письмо Маргариты источало давно позабытый Роговым аромат духов «Красная Москва» -  женщина знала, что делала, когда обрызгала письмо из заветного флакончика. 
Он не стал разрывать конверт прямо под крылом самолёта, боясь  испачкать его  маслом, но осторожно, двумя пальцами, засунул в карман гимнастёрки, решив сначала вымыть руки. Этот конверт с письмом прошёл с ним всю войну и сохранился навсегда, как  невероятной силы оберег – капитан, завернув  его в кальку, упрятал в нагрудный карман гимнастёрки и провёз через все боевые вылеты и военные передряги.  Свято веря в то, что его невероятное везение на войне стало возможным, благодаря конверту, вернее, словам, которые написала Маргарита в своём первом письме-ответе.

«Милый мой капитан, - писала она, - не покривлю душой, если скажу, что ни один мужчина не  притягивал меня к себе так, как  притягиваете вы. Из книг я знаю, что такое бывает в жизни, но крайне редко, и тем, с кем это случается, невероятно везёт. Я буквально с первого взгляда поняла, что  моя жизнь определилась, и вы – тот человек, которого я ждала. Я не стесняюсь писать  такие слова, хоть это, наверное, и нескромно, женщина, по мнению всего мира, не должна признаваться в своих чувствах первой. Но мне, скажу откровенно, плевать на мнение мира, потому что я встретила вас, а вокруг война, и кто знает, что может случиться через минуту. 
Считайте это моим признанием в любви с первого взгляда и не осуждайте за смелость,  признание далась мне нелегко».
Забегая вперёд, скажем, что Маргарита этим своим шагом сделала великое дело – она дала возможность родиться своим детям. Знать, руководил её поступком ангел-хранитель, подсказавший единственную тропку в будущее – позже вы поймёте, что я имею в виду. 

Рогов растерялся. Поражённый и слогом письма, и его содержанием, он бессмысленно смотрел перед собой,  снова и снова перечитывал строчки и  никак не мог поверить, что это происходит с ним, а не с героем какого-то романа. 

- Заснул, капитан? – бросил ему на ходу комэск-четыре майор Радьков, - на обед не опоздай!

Жизнь бесцеремонно вторгалась в сказку, и капитан, всё ещё пребывая в ошеломлении, спрятал письмо в левый нагрудный карман гимнастёрки и пошёл в столовую, продолжая думать о Маграрите. Он пытался представить её внешность, но ничего не выходило, перед глазами  плавал какой-то размытый образ, ничего конкретного, лишь золотой ореол вокруг головы, подсвеченной сзади ранним солнцем. 
Военная жизнь горазда на выкрутасы, но большинство их, как известно, повенчано со смертью. А тут вдруг откуда-то, из забытого мира, ворвалась в  жизнь капитана небесная ласточка и заставила сердце биться по-старому, по канонам того мира, в котором не было смерти, но только молодость, радость и жизнь вечная. Впору было растеряться рано повзрослевшему мальчишке, который заточил свою душу под смерть и думал о ней, как о чём-то обыденном и неизбежном – это в двадцать четыре года.
Наверное, у него было необычное выражение лица, потому что все встречные и поперечные взирали на капитана настороженно, как бы  теряясь в догадках, что могло зажечь в его глазах неугасимые костры. И никому  в голову не приходило, что костры эти зажёг обычный довоенный почтовый конверт, лежавший теперь на сердце капитана как защита, которую он сохранит на всю жизнь.

Ему захотелось немедленно сесть в  самолёт и лететь к Маргарите, чтобы убедиться, что слова из письма – не розыгрыш, а правда, и она действительно полюбила его  с первого взгляда. 

Споткнувшись о слово «любовь», капитан спросил себя, а он-то сам может с такой же смелостью сказать о своей любви, как это сделала Маргарита.  Рогов вспомнил, как  у него зашлось сердце, когда он первый раз увидел прекрасную женщину, как он боялся поднять глаза, чтобы не выдать смятения сердца, и, будучи совершенно неопытным в любовных делах, подумал всё же, что это его смятение и было, очевидно, первым  споплохом любви. И тут же собрался написать ей письмо, но затем подумал, что завтра он увидит Маргариту воочию и всё ей скажет – ведь завтра с утра предстоял боевой вылет, именно сопровождение бомбардировщиков, и на обратном пути  его эскадрилья обязательно сядет для дозаправки на аэродроме подполковника Остролуцкого. 

Письмо он всё же решил написать, но затем подумал, что так красиво, как это сделала Маргарита, ему не написать вовеки, он и слов таких не знает. И подумал, что хорошо бы договориться с полковым писарем, ефрейтором Крыжановским, который за небольшой гонорар в виде пряников, масла и шоколада пишет письма всему полку. Но затем справедливо подумал, что это будет обманом, и затею эту бросил. «Какой есть, такой есть, - решил Рогов, - напишу, как могу, а дальше будет видно». 
…Как началась их любовь с ошеломления, так ошеломлением и продолжилась. 

На следующий день он действительно сел на дозаправку на аэродром бомбардировщиков, но Маргариту не увидел – она улетела сопроводить в тыловой госпиталь тяжело раненного начальника штаба  полка. 

- Улетела твоя симпатия в санбат, - сказал, усмехаясь, Остролуцкий, - ты смотри, ястребок, не балуй с ней, женщина она редкая. Жаль, я женат, а то бы…- он не договорил, но и так было ясно, что «а то бы».

Рогов вспомнил  шальные слова из письма и только улыбнулся в ответ, ощутив необычайную уверенность в том, что они с  Маргаритой уже повенчаны чем-то высшим, и никакие ухаживание, никакие испытания разлуками и расстояниями им не страшны. Откуда взялось у него эта уверенность, капитан не знал,  - возможно, сыграла свою роль неистовая вера в любовь, чем жили тогда люди и в тылу, и на фронте, больше, конечно, на фронте, где в любовь верили, как в Бога, который спасёт на войне. 
Потому и улыбнулся капитан в ответ на «а то бы» Остролуцкого, но всё же слегка подосадовал на то, что их встреча с Маргаритой откладывается до завтра.

Назавтра его ссадили с заоблачных высей – «мессер»-охотник подкараулил капитана на пути домой, ведомый, молодой лётчик, зевнул, и  Рогову пришлось прыгать с парашютом, - снова, как и в первый раз, огонь пробрался в кабину и опалил капитану руки и лицо. «Да что ж за невезение такое! – подумал он с досадой, - опять рожа! Как Рите покажусь на глаза?».

                                     Низвержение  с небес                                      
Он качался на стропах, лицо саднило, как тогда, на руках вздулись волдыри, но он не обращал на это внимания. Ибо первая мысль его была, что он снова не увидит Маргариту, а вторая – куда это он рулит, на чью территорию.
Территория оказалась наша, пехота что-то кричала из окопов, вертя руками. Приземлился он благополучно, но встав на ноги, почувствовал, что левая нога как будто короче правой. Боли не было, и Рогов, в недоумении посмотрев на  неё, усмехнулся - ему опять отчаянно повезло: осколок снаряда начисто срезал каблук левого сапога, потому и появилась колченогость в походке. 

Эскадрилья вертелась над головой, капитан погрозил кулаком всем сразу – за расхлябанность,  из-за  чего был угроблен новёхонький самолёт, с которым он только начал сживаться. 
Рогов не к месту вспомнил, как сжёг «Лавочкина» Толи Черныха, и на душе стало совсем пасеудно – выходило, что по его вине за две недели полк лишился двух совсем новых самолётов.  Он, конечно, понимал, что вина его косвенная, особенно в первом случае, но легче от этого не становилось: в сухом остатке было два загубленных самолёта, утрату которых обязательно свяжут с его именем. 
 Вскоре прискакал пехотный «козёл», из него выскочил встречающий, тоже капитан, бывший, похоже, чуть навеселе. Он хлопнул Рогова по плечу и протянул с удивлением:

- Ну и рожа у тебя, братуха! Ну и рожа…Видели мы, как тебя ссадили, -  без перехода  кричал он, - ведомому бубну выбей, чтобы клювом не щёлкал.

И лишь теперь  Рогов почувствовал саднящую боль в лице, о которой забыл, пока спускался – встречный ветер её сдувал. 
- Сильно подгорел? – спросил он у встречавшего, ещё раз глянул ему в глаза,  понял, что тот действительно под градусом, ему весело, и ждать от него  реальной оценки  ожогов не стоит. 

- До свадьбы заживёт! – отбирая у  Рогова  парашют,  кричал капитан, - вот танкисты горят – это да! А у тебя что?  Так, лёгкий загар!

И столько уверенности было в словах бесшабашного капитана, такую он излучал готовность помочь, если что надо, что Рогов, махнув рукой своим, отправляя их домой, запрыгнул в «виллис», и видавшая виды механическая телега понеслась, постанывая на кочках, в расположение пехоты. 
Местный доктор с загребущими волосатыми руками обильно измазал Рогова мазью Вишневского и заклеил марлевыми нашлёпками, приказав повязки не мочить, руками  не трогать и снимать их только с врачом.
- Благодарю, товарищ военврач, - ответил капитан, - не вижу вашего звания, извините.

- Майор, - буркнул доктор, - счастливо отделались. Вижу, раньше горели?

- Было дело, - кивнул головой Рогов, - это – второй раз.

- Счастливо, говорю, отделались, - повторил доктор, закуривая, - у одного моего подопечного бутылка с  коктейлем Молотова в руках разорвалась, пуля попала. Вот это был ожог, так ожог. Ничего, выкарабкался, даже в полк вернулся. Чего, спрашиваю, вернулся? Перевёлся бы куда, имеешь полное право. Не, говорит, снаряд второй раз в воронку не падает,  буду жить.

Доктор помолчал и добавил через минуту:
- Убило его. Буквально через неделю и убило. Так что насчёт снаряда – вопрос спорный. Парень тот, правда, смерти искал, невеста его бросила, когда узнала, что обгорел – он ей сразу в письме написал.

Договорить доктор не успел. Распахнулась дверь, и в проёме возник давешний весёлый капитан, на лице которого ясно читались ближайшие намерения.

- Так что комбат просит до нашего шалаша, - с порога объявил он Рогову, - завтра тебя домой отправим, а пока – милости просим. Не присоединитесь, доктор? Очень комбат хочет вас видеть.

- Опять кто-нибудь намотал? – задал доктор странный, на взгляд Рогова, вопрос.

- Никак нет, - бойко отвечал капитан, - бог, как говорится, миловал. Да и  Капу на лечение отправили.

- Смотрите, орлы, не шутите с этим, вам ещё деток рожать, - доктор не принимал весёлого тона и продолжал хмуриться, видать, подтекст их разговора  был серьёзный.
- Комроты наш триппер подцепил месяц назад, доктор его вылечил,  так что теперь спуску не даёт всем, - пояснил по дороге капитан. – Оно и понятно, кому ж охота такое безобразие в хозяйстве терпеть. Так что у нас с этим строго: чуть что – и на цугундер.
- И много у вас…нацугундерников? – спросил Рогов, едва поспевая за широко шагавшим капитаном – мешала колченогость из-за оторванного левого каблука. 
- Не то, чтобы много, но есть. Есть, понимаешь ты, никуда хотелки не делись, хоть и война, - говорил капитан, поглядывая искоса на Рогова. – Можно подумать, у вас с этим делом полный ажур. Вот скажи: бабы в полку есть? Е-э-сть, куда ж без них. А значит, и триппер есть, как ни берегись.
- Далеко ещё? – спросил Рогов, пытаясь сбить капитана с темы, которая была ему неприятна. Дело в том, что совсем недавно в соседнем полку штурмовиков произошла история, о которой судачила вся авиация фронта. Один лётчик-штурмовик, заразившись от местной жительницы гонорреей, будучи абсолютно неосведомлённым в этом щекотливом вопросе и потому считая, что жизнь кончилась, не придумал ничего лучше, чем явиться к этой женщине и всадить в неё четыре пули из табельного ТТ.

Повезло всем, но прежде всего виновнице скандала, она осталась жива. Летуна же, предав суду офицерской чести, разжаловали из старших лейтенантов, лишили наград и приговорили к девяти полётам в качестве стрелка на родном Ил-2, что было почти равносильно смертному приговору. Потому что стрелков убивали в восемь раз чаще, чем лётчиков, это печальная фронтвая статистика. 
С наказанием нашему герою повезло,  он и за штурвалом «Ила» проявил чудеса храбрости и везения. А когда сел за турель «кнута» (так штурмовики называли пулемёт ШКАС – «Шпитального крупнокалиберный авиационный скорострельный», то через пару вылетов у однополчан появилась уверенность, что он либо родился в обнимку с пулемётом, либо заговорённый, и пули и снаряды его не берут. 
Уже в первом вылете он ссадил с небес суперсовременный шестиствольный «Фокке-Вулиф-190», против которого, казалось, у ШКАСа шансов не было совсем. Оказывается, были: когда в хвост Илу стал захоить «фоккер », на гашетки он нажать не успел: ШКАС рыкнул, и серебристые точки впились в правый бок немца. Который тут же задымил и пошёл со снижением от греха подальше.
Ещё через пару вылетов стало понятно, что в лице вольного стрелка полк нежданно-негаданно обрёл самородка, воздушного снайпера, непременно выходившего победителем из воздушных схваток:   если в пехоте, по слухам, существуют стрелки, попадающие из нагана в подброшенный пятак, то почему бы таким феноменам не существовать и в авиации?
И вскоре Паша Лобач, немного знавший немецкий, услышал в воздухе истеричный вопль «ахтунг, ахтунг, ин луфт зэкс унд фирциг!» «внимание, внимание, в воздухе сорок шестой» - это был бортовой номер того самого «Ила», на котором летал стрелком воздушный снайпер.

На «Ил» началась охота: сбитый и пленённый немец подтвердил, что их штаффель «фоккеров» (эскадрилья) получил задание подловить и привести этот штурмовик на немецкий аэродром. Потому что  в Люфтваффе прошёл слух, что  русские поставили  на  сорок шестой «Ил» какое-то новое оружие и прицел, из-за чего  стрелок и опережает «Фокке-Вульфа», бьёт его на немыслимом расстоянии. 

Если же пленить «Ил» не получится,  говорил пленный, приказано было его сбить, а лётчика и стрелка взять живьём. 
Пилот-расстрига, услышав  рассказ пленного немца, разочаровывать его не стал, лишь сказал единственное немецкое выражение, которое знал наверняка:

- Я, я, дас ист вундербар! Да-да, это, дескать, действительно великолепно…

Что он при этом имел в виду, было, правда, непонятно. Возможно, и самому герою-стрелку.
После этого немецкого откровения эскадрилья майора Радькова и получила задание наглухо закрывать «Ил», чтобы ни одна муха не подлетела к нему безнаказанной. 

А стрелок-Паганини оттрубил в задней кабине «Ила» все девять вылетов, нашинковал в общей сложности семь немецких самолётов и благополучно вернулся за штурвал родного штурмовика. Вскоре ему  возвратили  звание и награды, зачли сбитых при вылетах стрелком, а после того, как он сбил ещё четверых «немцев», присвоили высшую награду Советского Союза – Золотую звезду Героя. Бузотёрить он, однако же, не перестал, и однажды на дружеском застолье, отвечая на тост в его честь, выдал, что если бы не триппер…
Закончить ему не дал комиссар полка, он со всего маху выплеснул на героя  стакан воды. Потому что посчитал, и правильно, надо сказать, посчитал, что примешивать к званию Героя венерическую болезнь - никуда не годится.
Такие вот истории случались на войне, где трагедия и гротеск ходили в обнимку…
…Какой «цугундер» имел в виду бравый капитан, осталось неясным,  - они пришли в блиндаж командира батальона и разговоры прекратили.

Комбат, невысокий плотный майор, улыбаясь широкой улыбкой, к делу приступил незамедлительно. 

- Видели, как тебя подловили, -  сыпонул он скороговоркой,  пожимая Рогову руку и по-прежнему улыбаясь, - майор Костомаров Игорь, ведомый у тебя лопухнулся, вставь ему пистон, ну, давай закусим, чем Бог послал. 

И сделал широкий жест, приглашая к столу.

- Не, сперва позвонить нашим, - сказал Рогов, чувствуя, что подпадает под обаяние  улыбчивого майора, из лап которого просто так не выпутаться. – Они волноваться будут.

- Есть кому волноваться? – спросил майор.
- Есть, - ответил Рогов и, чуть подумав, решил, что о Маргарите, вопреки фронтовой традиции, рассказывать ни к чему, добавил:

- Целый полк.

Фронтовики действительно любили в минуты отдыха поговорить о любимых, показать фотографии, рассказать какие-нибудь довоенные ещё истории, в которых «моя» проявила себя с самой положительной женской стороны. Разговоры эти были, конечно, некоей разрядкой, отдохновением души среди крови и смертей, поэтому и любили их фронтовики всех родов войск. 

Встречались, конечно, бирюки, не  выносившие такие разговоры, - они считали, что у человека должно быть что-то очень личное, потаённое, принадлежащее только ему, о котором не стоит знать другим, даже товарищам по оружию. К такому человеку относились с пониманием – мало ли о чём он молчит, война, вторгясь и в личные отношения мужчин и женщин, привносила в них и море трагедий.
Капитан Рогов принадлежал  к категории бирюков, он никогда не распространялся о своих отношениях с женщинами, тем более что отношений этих было – кот наплакал, и носили  они привкус горечи из-за постоянных расставаний. 

Так что  когда в его жизни появилась Маргарита, он, не мудрствуя лукаво, решил, что их  любовь есть тайна за семью печатями, и  рассказывать о  ней он не будет никому и никога. «Чтоб не сглазить», - шепнул ему кто-то, и вопрос был закрыт навсегда. 
Потому и не стал Рогов рассказывать о Маргарите, к чему майор подталкивал его своими вопросами. А сослался на  вполне закономерное беспокойство в полку, и майор, которого война и армейская жизнь научили проницательности, углублять тему не стал, а наполнил кружки, подал их гостям и, чокнувшись, сказал:

- Ну, чтоб дома не журились. 

И вбросил в рот содержимое.

Рогов последовал примеру, и когда ему обожгло рот, понял, что дал маху: в кружке был чистый ректификат, которого его организм не переносил.
- А, чтоб тебя! – выдохнув, сказал он майору, - предупреждать же надо! У меня с желудком проблемы, а ты…

- Первейшее средство от желудка! – сказал майор с таким убеждением, что Рогов внутренне усмехнулся и всё ему простил.

- А ты и не знал? – продолжал  резвиться комбат, - мой заместитель только этим и вылечился! И ты зря смеёшься, обязанности свои он исполнял на пять с плюсом, потому что пятьдесят граммов спирта перед завтраком – слону дробина. Зато через месяц был как новенький, никакие норсульфазолы стали не нужны. Ладно, давайте пировать. 
И он щедрой рукой положил в алюминиевые миски мясо с картошкой.
…Первым человеком, которого капитан встретил, прибыв на следующий день в полк, была полковая докторша Мария Алексеевна – она буквально бросилась к нему и остановилась в полушаге
- Так, - сказала она, углядев новые ожоги, - с лица воду, конечно, не пить,  но и по дурости  превратиться в Квазимодо – тоже никуда не годится. Идём! – крепко взав  Рогова за руку, она буквально потащила его в штаб.
- Полюбуйтесь, товарищ подполковник, - сказала   докторша, выталкивая перед собой Рогова, - одно дело жестокая нужда, когда его некем заменить, а другое дело – не могу сидеть на земле. Прикажите ему, товарищ командир, именно посидеть на земле, пока не заживут раны. Это же дважды два, товарищ подполковник, ведь может быть и заражение. Ожоги-то глубокие, - она для убедительности повернула Рогова лицом к  свету и продолжила: 

 - Вы уж, пожалуйста, освободите его хотя бы на пару недель, пусть придёт в себя. Нужно медицинское заключение – я сию минуту напишу. А, товарищ подполковник? Прошу вас, ведь потерять можем боевую единицу из-за пустяка. 
- Да Боже мой, Мария Алексеевна! - взмолился Деев, не ожидавший такого напора, - вот с этой конкретно минуты к самолёту ни ногой, - повернулся он к капитану, - письменный приказ получите через полчаса. Но заключение своё вы всё же пришлите, -  обратился он к доктору, - мало ли что.

- Спасибо, товарищ подполковник, - сказала доктор, - разрешите идти?

- Идите, Мария Алексеевна, - сказал Деев, - а ты на минуту задержись.

     - Две недели отпуска, - подполковник посмотрел на Рогова внимательно, - ишь, как тебя разукрасило. И по территории особо не шляйся, не пугай ребят – мыслимое ли дело, каждый день видеть, что может случиться. Молодёжи дожить хочется, да перед девчатами покрасоваться. А тут такое.  
Он помолчал, бесцельно перебирая бумаги на столе.

- Словом, соблюдаем правила маскировки, - добавил подполковник, - если понял – не задерживаю.  

Недели отпуска пришлись как раз на время затишья,  так что  капитан Рогов не корил себя за то, что бездельничает, когда ребята пашут. Потому что ребята тоже не особенно пахали, а занимались учёбой – штудировали уставы и наставления да крутили над аэродромом высший пилотаж. 
А когда пришла пора новой компании,  сражения за Донбасс, все были готовы, и вскорости закипела в донецком небе свирепая и беспощадная битва. И Рогов, чьи раны почти зажили, по-прежнему водил своих оперившихся орлов в бои во славу советского оружия.
                            Ещё раз о русском характере
Вскоре в битве на Кубани наступил перелом — к 7 июня советское наступление фактически остановилось. Противник, удержав оборону на «Голубой линии», перестал тратить усилия на враз ставший второстепенным участок фронта. И как результат, наиболее боеспособные части люфтваффе стали перебрасываться на направление будущего «главного удара» — под Курск. С этого момента изменился и характер противостояния на Кубани — немногочисленные немецкие истребители перешли к тактике «свободной охоты».
 Военные судьбы неисповедимы, как и пути Господни – дивизия полковника Соснина вместо ожидаемой переброски в район Курска, была оставлена до особого распоряжения на месте прежней дислокации, а в начале июля сорок третьего    её перебросили под город Шахты.  И теперь ей предстояло  сражаться за Донбасс, сгоравший в гигантском пожарище. Немцы, понимая, что  «тысячелетнему рейху» вот-вот придёт карачун, прибегли к тактике выжженной земли и сжигали всё, что нельзя было вывезти в фатерлянд. Вывозили же они все матценности, которые можно было загрузить в железнодорожные вагоны – уголь, металл, оборудование, фураж, продовольствие, знаменитый украинский чернозём и дармовую рабочую силу - составы с людьми и народным добром нескончаемым  потоком плыли и плыли на Запад.

Пресечь этот поток и предстояло нашей авиации, в том числе и лётчикам гвардейского полка подполковника Деева. 
Битва за Донбасс – славная  страница Великой отечественной войны, требующая отдельной книги. В мои планы её написание пока не  входит, хотя материал, не скрою, есть. Но один эпизод героической донбасской эпопеи я всё же опишу, потому что он напрямую касается моих героев.                                  

…Район села Новосёловки, где упал Ваня Мороз, освободили в сентябре 1943 года. Немцы, по приказу Гитлера,  держались за Донбасс буквально зубами, но после Курской дуги, когда  на Донбасс были дополнительно переброшены  наши   части, немецкая песенка здесь была спета, и РККА, преодолев конвульсии фашистов, освободила Сталино, столицу Донецкого бассейна. 

Но до этого радостного момента прольётся ещё много солдатской крови, пока же  притаилась  Новосёловка среди украинского бездорожья в надежде, что минует её смертная кара.  

Можно сказать, деревне повезло: отстоявшая от центральных дорог достаточно далеко, она видела  немцев  два раза. Первый раз - в сорок втором году, когда какой-то малахольный немецкий разъезд, треща мотоциклами, ворвался в село с целью поживиться «курками и яйками»,  второй раз – в  мае сорок третьего, когда немецкий взвод пытался отыскать сбитого советского лётчика – об этом случае было коротко рассказано выше. 
А вот о третьем случае стоит рассказать подробнее. 
В помещении  сельсовета, как его по старинке звали сельчане, проходило совещание местного актива.   

Актив этот стихийно самоорганизовался в начале войны и вскоре  стал руководящей и направляющей силой сельского общества. Потому что ничего другого не было – ни правления, ни председателя колхоза. Как не стало и самого колхоза. Но вдруг оказалось, что легче выживать в коллективе, чем в одиночку, при условии, что кто-то этой коллективной жизнью руководит. Вот селяне и организовали актив из того, чисто практического, соображения, что  выживать было легче гуртом, зная, что есть начальство, которое о тебе думает. «Гуртом легшэ й батька быты» - коллективом легче и бытю метелить, - вспомнили селяне древнюю украинскую мудрость и сбились в стаю, поставив во главе «ватажков» - вожачков. 
Председательствовал, как обычно, непререкаемый авторитет и бессменный,  однорукий ещё с гражданской, предводитель сельского общества Панас Ризноокий. Который в оккупацию, не занимая официальных должностей, стал верховодить в Новосёловке, и ему   охотно подчинились все, включая отпетых сельских бузотёров в количестве трёх человек. 

Резон в таком подчинении был: понятные довоенные годы канули, нужно было придумывать новые способы выживания в условиях, когда не было ничего: ни посевного фонда, ни комбикормов, ни мыла в сельпо, ни «карасина», ни, уж тем более, лекарств в местной больнице. И было необходимо, чтобы сельскую общину хоть куда-нибудь вёл авторитетный человек, каковым и оказался Панас Ризноокий. Поэтому и вздохнули все с облегчением, когда однажды именно Панас собрал сход и объявил, что теперь он старший, а если кто не согласен, тот пускай  встаёт на его место и рулит. «Если, конечно, знает, куда рулить», - добавил он сумрачно, потому что не знал того и сам,  представляя лишь общую задачу - выжить.  Рулевых, понятно, не нашлось, лишь один из бузотёров, бобыль и философ Колька Резаный поворчал, что-то наподобие  «самозванцы на Руси всегда плохо кончали». 

Откуда было знать дураку Кольке, что Панас уполномочен подпольным райкомом партии возглавить любые процессы в сельском обществе и провести родное село, по мере сил и возможностей, через лихолетье. И что был он на связи с подпольным райкомом партии и выполнял указания последнего, хотя особых указаний и не было из-за отсутствия в селе немцев. 

- Советская власть вернётся, - говорил Панас активу, - и  вернётся навсегда, это вам не немцы. И опять будет всё - и карасин, и мыло, и комбикорма. А пока надо решать, как её дождаться и  что делать сейчас.

- И колхозы вернутся? – спросил всё тот же Колька Резаный, пряча самокрутку из сухих листьев в заскорузлый, не чувствовавший  ожогов кулак. 

Ответить Панас не успел. Потому что под окнами сельсовета зарокотал какой-то мотор, вызвав смятенте в массах. Так ещё бы не изумиться: последний раз в деревне слышали мотор в сорок первом, когда местные умельцы пытались оживить древний трактор «Фордзон», который, пофырчав, сдох, как казалось, навеки. 

Мотор смолк, а в прихожей затопали тяжелые шаги, затем  открылась дверь, и на пороге возникли четыре фигуры в немецкой униформе и со «шмайссерами» наперевес. 

- Свят-свят-свят! – ахнул женский голос, но немцы вдруг дружно вздёрнули руки вверх, и передний немец, молоденький и в красноту рыжий, выкрикнул:

- Сдаёмся! 

И затарахтел что-то на немецком. 

Никто ничего, конечно, не понял, но немецкое «сдаёмся» в голове у Панаса засело, да и поднятые руки говорили сами за себя. Поэтому, долго не раздумывая, голова встал с табуретки и скомандовал:

- Ну-ка, мужики, заберите у них автоматы. 

И первый пошёл забирать. 

Оружие немцы отдали безропотно и молча, но рыжий немец продолжал что-то лопотать по-своему, и Ризноокий, обернувшись,  сказал молодому парню:

- Беги,  Сашко, до Нины Васильевны, нехай придет и растлумачит, чего он тут белькоче. Сыпэ, як горохом, ничего ж не понятно.

Не прошло и десяти минут после ухода Сашка, как в прихожей снова затопали шаги, и Нина Васильевна, бессменный учитель немецкого, судя по пенсне, из бывших, появилась на пороге в сопровождении нескольких своих учеников – её Сашка выдернул прямо с урока. Увидев стоявших у стены немецких солдат, она инстинктивно отшатнулась, но тут же взяла себя в руки и спросила у Панаса: 

- Эти, что ли, сдаются? – Сашко, видать, ввёл её в курс дела по дороге.  

- Эти, - кивнул головой Панас, - чего-то он нам тут городит….Побалакай, Нина Васильевна, с ними по-ихнему,  будь ласкова. Узнай, чего они хотят и почему сдаются. 

Разговор длился минут пять, причём, говорил, в основном, немец, а Нина лишь задавала уточняющие вопросы. Было видно, что понимают они друг друга с полуслова, потому что немец говорил с учительницей, как с равной, без повторов и не  разжёвывая сказанного.

- В общем, так, товарищи, - сказала учительница и посверкала пенсне. – Они – зондеркоманда, поджигатели, по-нашему. В машине у них – весь набор необходимого оборудования, чтобы спалить нашу Новосёловку дотла. Их и послали к нам с этой целью. Но они, жители одного немецкого села,… Эгельн какой-то под Страсбургом,.. посовещались между собой и решили сдаться: в армии они всего два месяца, и крови на них нет. К тому же, как он сказал, солдатская молва твердит, что русские пленных не расстреливают и кормят регулярно. Значит, можно спастись, хоть и через лагерь, но уцелеть и вернуться домой. Войне, говорят их солдаты,  скоро конец, и кончится она, может статься, в Берлине, потому что они выдохлись и  пятятся на запад. И последний, самый, наверное, сильный довод, - сказала она и на минуту задумалась. - Они не хотят жечь сёла, так что СС их обязательно расстреляет, когда узнает, что Новосёловка осталась целой. 

Тишина висела с минуту, потом раздался глубокий вздох, и Панас, садясь на свою табуретку в голове стола, протянул:

- Ось воно як. Припекло, значить, немчуре,  раз сдаваться пришли. И шо нам теперь с вами робыть?

- Шо робыть, шо робыть! – взвился Колька Резаный, сидевший до того смирненько в своём углу. – Расстрелять, как поджигателей и врагов народа!

- Ты, что ли, стрелять будешь? – хмыкнул Панас, - очко не сыграет?

- Не сыграет! – снова подпрыгнул Колька, - я за  наш народ душу не пожалею! 

- Что я тебе скажу, Колька, - Панас посмотрел на Резаного с сожалением. – У них ходит молва среди солдат, что русские пленных не стреляют, а даже кормят. Эти четверо в неё поверили. Они народу нашему поверили.  И тебе в том числе, и мне. – Он замолчал, потому что слова, которые он говорил,  обескураживали – не привык Панас говорить высоких слов. – И ты хочешь, падла, чтобы я…чтобы мы эту их веру порушили? 

Вопрос: остаётся ли на войне место для милосердия?

Не знаю, как немецкие медбратья (медсестёр у них не было), а наши медсестрички, замордованные до крайности окопным бытом и кровавой кашей, не раз и не два спасали немецких раненых, притаскивая их в наш тыл. А наши врачи спасали им жизни, хоть и поглядывала на это косо контрразведка.  И была какая-то негласная договорённость, по медсёстрам не стрелять, равно, как не стрелять по водоносам у колодцев и солдатам похоронной команды. 

Стреляли в них только СС-маны,  так все они были патологическими мерзавцами, по которым плакали психушки всего мира.   
Есть ли на войне место милосердию? 

Ни мы, ни немцы не расстреливали спускавшихся на парашютах сбитых лётчиков, приравнивая их к безоружным.  Однажды, правда, этот порядок был нарушен, и нарушили его немцы, расстреляли спускавшегося сбитого. И наши в отместку расстреляли  их парашютиста, чтобы неповадно было. 

Но расстрельщик, приземлившись, целый день не находил себе места, а затем, будучи командиром эскадрильи, собрал своих и сказал: с меня пример не брать! Первый и последний раз. А впредь своего сбитого защищать до последнего, пока не сядет.

- Живи теперь с этим, - добавил он тихо, имея в виду  расстрелянного безоружного немца. 

Есть ли на войне место жалости и милосердию?

Общепризнано, что Советский Союз в войну вёл себя куда милосерднее немцев. Наши относились к пленным солдатам стократ человечнее,  чем немецкая сторона к нашим.  У нас не было фабрик смерти, дьявольского изрбретения типа Освенцима, Маутхаузена и уж тем более Саласпилса, детского лагеря. А немцы, отбыв положенные сроки в лагерях, возвращались на родину и врастали в мирную жизнь, причём, не без успеха. Так, самый результативный ас фашистской Германии Эрих Хартман, отсидев у нас около десяти лет, вернулся в ФРГ и продолжил службу по специальности. То есть, занял какой-то высокий пост в авиации Бундесвера. Выходит, наша сторона простила ему триста пятьдесят два наших сбитых  лётчика и отпустила с миром.

Какие тут комментарии, ребята. Не подойти с  земными мерками к таким случаям, они – из области иррациональной, из библейского «не убий» и «любите врагов ваших»…

И это  всё - русский народ.

Пощады к пленным не знали, как известно, татаро-монголы, вырезавшие под корень всех, включая малых детей. И вот ведь странность: русские, пробыв под татарами триста лет, эту их беспощадность не приняли. Знать, было у русских некое противоядие, некая прививка от жестокости, которую и пронёс наш народ через века и не утратил даже в жесточайшие времена сталинского режима. Конечно, вылезли изо всех щелей заплечных дел мастера, но в массе своей народ как был сердечным, так им и оставался. А стукачество массовым не стало.

- Сделаем так, - сказал, успокоившись, Ризноокий, - посадим пока немцев в «холодную», а наши придут – отдадим в какой-нибудь особый отдел, пусть разбираются.

- Это что же, кормить их? – снова вылез Резаный, - самим жрать нечего, на картохе и цыбуле сидим, а тут четыре рыла. Сторожить, обратно же, - как бы размышлял вслух Колька. – Лично я на это не согласный, хоть стреляй. 

- Сторожить их будут те, к кому нет вопросов, - ответил Панас, думая о чём-то другом, - а тебе, пустомеле, какое доверие? 

-  Шо ж цэ я хуже немчуры? – спросил Колька с подтекстом. – Ладно, Панас, вот придут наши, рассудят. 

Кого рассудят наши, осталось неясным, потому что Ризноокий, приняв какое-то решение, сказал всё тому же Сашке:

- Ты вот что, Сашок, беги за дедом Савелием, нехай он «холодную» приготовит. Скажи ему, приведём четырёх пленных, он знает, что делать. 

«Холодной» в деревне называли подвальное помещение в одном из амбаров, построенных ещё при царе. Туда по приговору сельского схода сажали новосёловцев за всякую провинность, потому что, как известно, русский народ любит только сильную руку и, если заслужил, зла на судей не держит. 

Именно в эту «холодную» и отвели немцев, предварительно   накормив всё той же картохой с луком. 

А дальше история с пленными завилась в такую спираль, обернулась такими неожиданностями, которые бывают только на войне, да и то не сплошь и рядом. 
…- То шо, Опанасэ, пидвела тэбэ сопатка? Не внюхав нэбэзпэки (опасности)? – куражился Колька Резаный на собрании актива, - а я попэрэджував (предупреждал): идэш на день, беры харч на мисяць! (Едешь на неделю, бери  припасов на месяц). Шо тэпэр з нымы робыть?

Он имел в виду пленных немцев, которые сидели в «холодной» вторую неделю. Потому что фронт, прогрохотав мимо Новосёловки, встал на линии Сталино – Херсон, но по дороге, идущей в тридцати километрах от села, продолжали, по слухам,  валом валить наши войска. И сунься кто в эту гущу на немецком «Опель-блице», укомплектованном огнемётами и прочим оборудованием для  сожжения городов и сёл, да еще в компании четверых немцев, и такой смельчак будет тут же приставлен к стенке: фронтовики, навидавшиеся сожженных деревень, обозлены были до последней степени и разбираться не будут. 

Панас, понимая это, решил переждать ещё с неделю, а уж потом везти пленных к особистам какого-нибудь полка – пусть разбираются и определяют немцев, так сказать, на постой. К тому же немцы в «холодной» только ночевали, а днём пахали за десятерых – они, сельские жители, оказались сведущими в крестьянской работе, и наличие в деревне четырёх пар мужских работящих рук в весеннюю страду было очень кстати. Поэтому и не спешил Панас, давая себе зароки: ну, вот ещё крышу на амбаре немцы починят, и повезу их от греха. Затем наступал черёд колодца в больничном дворе, затем – древнего трактора, чудом сохранившегося в  деревне…

Да и машина немецкая, почти новый «Опель-блиц», с запасами «карасина» очень пригодилась в хозяйстве – сразу нашлась тысяча проблем, решить которые без автомобиля было, по убеждениям заинтересованных лиц, практически невозможно.

И бежали дни, немцы с утра до ночи колупались по хозяйству, и какой  рачительный хозяин смог бы отказаться от дармовой рабочей силы. Тем более  что в еде гансы оказались совершенно неприхотливы, сидели, как и сельчане, на картошке с луком да капусте. 

Ели, правда, за десятерых, потому и куражился Резаный.

Говоря откровенно, Панас и без Колькиных подначек чувствовал себя не в своей тарелке: мыслимое ли дело – держать в селе четырёх врагов, кормить их и поить…как на это посмотрит эмгебе, было понятно. Могли ведь и статью припаять, хотя Панас, немного знакомый с уголовным кодексом, такой статьи не припоминал. Но кошки на душе скребли, тем более  что жена, подстать ему дотошная, ела поедом. Хоть, конечно, и понимала: личного интереса Панас от немцев не имел, а радел за колхоз, который выкручивался из последних сил, и силы те убывали. 

Через много лет появится в нашем обихобе словечко «стресс» - ах, у него стресс после беседы с начальником! Конечно, в каждой избушке свои погремушки, но ты попробовал бы прожить в военной и послевоенной деревне хотя бы с месяц, посмотрели бы мы на твою тонкую духовную организацию, какого Лазаря она бы спела. 

Тайна сокрыта в человеческой натуре, великая тайна, позволившая выжить нашему народу на сожжённой земле, в которой произростало только ржавое, покорёженное железо. Казалось, эта земля навсегда разучилась рожать хлеб, и стоял в отчаянии на краю весеннего поля вечный радетель земли русский крестьянин, и бессильно висели его руки, из которых, казалось, истекала последняя сила. Но это только казалось. Потому что за неимением мужиков в плуг впрягались бабы  и  вопреки смертной усталости тащили по полю борозду, и пробивалась тонким лучиком  надежда:  будем, будем с хлебом, и с картошкой, и с молоком, потому что вон наши коровёнки, в чём держится душа. Но ведь держится! Потому и пашем сами, бережём их до первого травостоя, а пока сидят они, бедолаги, на соломе со стрех. На фоне обезглавленных украинских хат, вскинувших в небеса голые сторопила. 

И вот вам подарочек, так подарочек! Из-за угла амбара, страшно завывая мотором, выползло заморское чудо, довоенный трактор «Фордзон», поставленный на колёса вчерашними завоевателями – вон один из них сидит верхом на аппарате, замурзанный сверх всякой меры, так, что не отдичить его от  Кольки Резаного. И встречает наш народ тракториста с искренней любовью и воплями, потому что не видит в нем врага. Так оно и понятно: обошла, считай, война стороной родную Новосёловку, не лютовал немец, как в других местах, потому и нет сердечной ненависти к непрошенным гостям. А скорее наоборот: чувствуют селяне к своим немцам некую расположенность и благодарность за этот трактор, за то, что не придётся больше тягать по полям ненавистный плуг. Диалектика жизни, товарищи, много ли нашему народу надо.

Так Ризноокий и дотянул с отправкой немцев «куда надо» аж до августа сорок третьего, когда началась битва за освобождение Донбасса, и по ближнему шоссе валом повалили наши войска и, значит, появилась возможность передать несостоявшихся поджигателей в контрразведку.  И в один из солнечных  предосенних деньков, когда,  как говорил народ, чуть схлынул поток наших войск на шоссе, Панас усадил пленников в кузов «опеля», положил на сиденье рядом с собой две тряпки – одну белую, на случай сдачи в плен, а вторую – красную, чтобы показать, что свои. Затем махнул рукой провожающим – а на проводы собралось всё село, - сел за руль, ещё не представляя, как будет управляться с «опелем» одной рукой. Затем, будто что-то вспомнив, выскочил из кабины, углядел в толпе всё того же безотказного Сашка, дал ему белую тряпицу (это были стиранные мужские подштанники) и велел:
- Знайды, Сашко, у комори якусь гилляку (ветку, палку), привъяжи до нэи оце ось и бигом сюды. 
А когда хлопец вернулся с белым флагом в руках, велел одному из немцев держать флаг на виду и снова влез в кабину. 
- Опанасэ, чи ты здурив? – прокричал Колька Резаный, - цэ ж тоби не коняка, тут дви руки потрибни.

- Ничё-оо, - отвечал Панас из-за руля, - якось воно будэ. Доидэмо.

И воткнул первую скорость. 

«Опель» не покатил, а прыгнул вперёд, и немцы, стоявшие в кузове в полный рост,  попадали на дно, как сбитые кегли. Толпа ахнула, но Панас, уже поймавший кураж, прокричал из кабины:

- Як нэбудь!

Затем, придерживая руль обрубком левой руки,  воткнул со страшным скрежетом вторую скорость и попылил за околицу. Повёз, стало быть,  немцев в особый отдел какой-нибудь проходящей части.  Потому что хоть и были нужны ему в хозяйстве  ухватистые мужские руки, порядок есть порядок: доложи, куда надо, а уж как там решат… «Но попросить оставить их в хозяйстве имею право» - думал Панас.  

Панас, как воткнул четвёртую скорость, так и пылил по дороге, не трогая больше рычаг скоростей. И дело пошло: машина, исправно наматывая километры, катилась вперёд почти без огрехов, лишь однажды, подпрыгнув на дорожном бугорке, подбросила немцев в воздух, но не опасно – они лишь забормотали что-то по-своему.

До поворота на шоссе оставалось километров десять, когда над их головами, едва не  зацепив «опель» выпущенными шасси, пронеслась пара краснозвездных ястребков – Панкрат даже голову втянул в плечи. И проследил за самолётами, которые шли с явным снижением, а значит, шли на посадку. «А значит, где-то там есть наш аэродром» - подумал он и добавил:

«Ёлки зелёные, это ж то, что надо!».
«На аэродроме наверняка есть особый отдел, - рассуждал Панас, - значит, не надо соваться на немецком «опеле» в гущу  наших войск, ведь могут и шлёпнуть. А так – сдам пленных особистам на аэродроме, да и пойду себе. А не примут? – засомневался он, - возиться, скажем, не захотят? Захотят, как миленькие, - возразил он сам себе, - их за это могут и наградить. Шутка ли, четверых  поджигателей в плен взяли. А вот про поджигателей – ни слова, - подумал он, -  потому что огнемётчиков, по слухам, расстреливают и немцы, и наши, уж больно страшную смерть они несут. Значит, придётся их защищать, - решил Панкрат и даже вспотел от этой мысли. Ведь выходило вполне опасное дело: он, отсидев пять лет по хозяйственной статье,   имел  в этой области высшее образование и хорошо представлял уровень человечности органов, на который – уровень – он, получается,  и рассчитывал. Полагая, что сможет убедить неизвестного пока особиста в том, что немцы пришли в село самостоятельно и искренне помогали селянам выжить, работая в колхозе за десятерых.

«Да плевать особисту на наши проблемы!  - подумал он. – Есть факт того, что они огнемётчики? Есть. А то, что они не спалили Новосёловку…. Так кто знает, сколько сёл они спалили до того. А как жареным завоняло, так и решили сдаться со всеми потрохами. В надажде, что проканает, и им удастся выкрутиться с помощью такого, как ты, лоха. Так что перспектива загреметь по новой и самому вместе  с ними вполне реальная».  

С такими грустными думками Панкрат свернул на дорогу, ведущую к аэродрому, путь к которому указали ему два краснозвёздных ястребка. И оцепенел: краснозвёздные ястребки заложили левый вираж и на всех парах неслись навстречу.
«Мамочка родная! – прошептал Панас, поставив себя на место лётчиков и всё поняв, - это ж по наши души!». 

Он угадал: углядев в степях Украины немецкий «Опель», наши, даже не успев удивиться, развернулись и пошли в атаку – сработал боевой инстинкт, ведь, по их мнению, в немецкой машине мог сидеть только враг, которого надо было уничтожить. И самое  трагиченое для Панаса Ризноокого было то, что в передней краснозвёздной машине сидел не кто иной, как Ваня Мороз, которого они пару месяцев назад привечали всей деревней.

Схватив красную тряпку – это был довоенный бархатный вымпел «Лучшей доярке» - Панас кубарем выпал из кабины и отчаянно замахал ею ещё до того, как встал во весь рост.

Он успел: «Лавочкины», увидев красный вымпел на пару с белыми подштанниками, которыми отчаянно махал из кузова немец,  стрелять не стали, а взмыли над «Опелем» и развернулись к аэродрому. 
Но главным были, как окажется чуть позже, не красный вымпел и белые кальсоны, а Иваново острое зрение: на подлёте он успел разглядеть однорукого мужика с красной тряпкой в руке, и тот оказался разительно похожим на председателя бывшего колхоза – он спасал  Ивана два с лишним месяца назад. И чтобы избежать трагической ошибки, он приказал ведомому атаку отставить и идти на аэродром, что они дружно и сделали.  
«Спаси и сохрани, Царица Небесная! – торопливо крестясь, шептал Панас, - цэ ж верная смерть, помилуй, Господи».

Самолёты пропали из виду, видать,  ушли на посадку, и Панас, посмотрев на своих немцев, - те испуганно улыбались - сказал:
- Ну, шо лыбитесь? Смерть просвистела, а вы, дурачьё, лыбитесь. Связался я с вами, не приведи, Господи.

С тем влез в кабину и погнал «Опеля» навстречу главной опасности, которая ожидала впереди, - встрече с  контрразведкой, котрой они уже вручили свои многострадальные души.
Белые подштанники на шесте,  который держал в руках рыжий немец, порывом ветра надулись и стали похожи на аэродромного колдуна – полосатый  сачок на флагштоке, указывающий напраление и силу ветра.  Но роль белого флага подштанники опять сыграли: солдаты у шлагбаума не стали открывать огонь по прущему на них немецкому грузовику. 

- Всем на землю! – приказал их  командир с погонами старшины и выразительно поводил дулом автомата. 

- Сынки, не стреляйте, я свой! – выбираясь из кабины с вымпелом в руках, зачастил Ризноокий, - мне до вашего особиста треба!

При упоминании особиста наряд  явно напрягся, а старшина недоверчиво оглядев Панаса и выстроившихся в шеренгу непонятных мужиков, одетых очень живописно, спросил: 

- Это кто?

- Только особисту, - напустив на себя серьёзность, ответил Панас, - военная тайна, вызывай сопровождение. 

Сопровождение явилось  минут через десять. Сначала на дороге, ведущей к аэродрому, показался пыльный столб, затем из  пыли вынырнул кургузый «виллис» с пятью седоками – капитаном и тремя солдатами с ППШ наизготовку. Лихо осадив у шлагбаума, «виллис» встал, и из пыли, отплёвываясь, явился конвой.

- Кто такие? – внимательно оглядев непонятную ватагу, спросил капитан.

Неизвестно,  почему Панас решил с самого начала  хранить некую тайну и говорить с офицером без свидетелей. Скорее всего, он своим опасистым крестьянским умом учуял, что так будет лучше, безопаснее и для него, и для немцев, да и для капитана в фуражке с бордовым околышем и такого же цвета петлицами. Что выдавало его принадлежность к контрразведке – это Панас знал по прошлой жизни. 

- Можно вас, товарищ капитан, на пару слов, - Панас сделал жест обрубком, будучи уверенным, что обрубку будет больше доверия, чем целой руке, приглашая капитана отойти   в сторону. 

- К бою, - оглянувшись на конвой, приказал капитан, и солдаты, клацнув затворами, направили оружие на немцев.

- Ну? – требовательно  сказал он, отойдя с Панасом за грузовик, - чего тебе? - И расстегнул кобуру висевшего на поясе нагана.

- Я – бывший председатель колхоза «Заря коммунизма» Ризноокий Панас Кондратович. Тут недалеко, - волнуясь, представился он, понимая, что от этого первого разговора зависит то, как будет развиваться ситуация. - Немцы эти сдались сами, приехали жечь нашу Новосёловку, но не стали этого делать, а сдались. Говорят, сами крестьяне, знаем, что почём. Крови,  клянутся, на  них нет, так что отсидим, говорят, в лагере и домой вернёмся. А война, их солдаты считают, скоро кончится, и не в их пользу. Проиграют, короче, они войну, такие среди немцев настроения. Вот и решили они сдаться.

Панас выпалил это на одном дыхании, почти без пауз, чтобы у капитана-особиста оставалось как можно меньше вопросов. Хоть и понимал, что вопросы только начинаются, и впереди их всех ожидает долгое разбирательство, в котором капитану отводится основная роль. Вот и спешил Панас сформировать у особиста точку зрения, выгодную себе, понимая, что положение его шаткое, и вопросов  будет множество. И подтверждая это его умозаключение, капитан хмыкнул и спросил:

- Ну, а ты-то, председатель, с какого перепугу с ними увязался? Отправил бы их к нашим, да и дело с концом. Тебе зачем было статью себе зарабатывать?

- Да какая статья, товарищ капитан! – взвился Панас, - пришли четыре здоровых мужика, польза же колхозу огромная! У нас же одни бабы, деды столетние, да я, калека однорукий – он снова тряхнул культёй. Какие с нас работники, слёзы одни. А эти колодец выкопали, крышу починили, трактор мертвый воскресили…

Он  зыркнул на капитана и осёкся: в бесцветных глазах собеседника застыло выражение ледяного равнодушия к его заботам, остался один азарт охотника, выцеливающего дичь. Панас многое повидал на своём веку, видел и таких охотничков, и хорошо знал, что  значит такое выражение в глазах следователя. Поэтому умолк на полуслове, решив, что молчание – золото.

- Так в чём всё ж таки твой интерес? – снова спросил капитан, поглядываясь  на сгрудившихся у шлагбаума немцев. – Не думаешь же ты, что я оставлю поджигателей у тебя в хозяйстве?

- Знаю, что не оставишь, - отозвался Панас, - а неплохо бы. – Он помолчал, как бы что-то обдумывая, и сказал:

- Ну, тогда хоть автомашину разреши оставить, большое подспорье для нас. А, капитан? Трофей ведь, имеем право использовать.

- Дяденька, дайте закурить, а то так есть хочется, аж переночевать негда, - ухмыльнулся особист, - ладно, по коням. Следуй за мной.

И капитан, не оглядываясь, пошёл к «виллису», махнув на ходу конвою.  Конвой и немцы забрались в кузов, Панас влез в кабину, и   повторилась эпопея со скоростями. Виллис резко затормозил – капитан, услышав журкий скрежет трансмиссии, поднял над головой скрещенные руки – до него только теперь дошло, что за рулём тяжёлой немецкой машины сидит однорукий инвалид, а потеряй он управление, и «опель» может наломать таких дров, что никакого немецкого налёта на аэродром не понадобится, всё сделает отвязавшийся «блиц».

 Он выпрыгнул из машины, подбежал к «опелю» и, подвинув Панаса, сел на водительское место.

- Как же ты, дядя, сюда доехал? – спросил он без зла, и, помолчав, добавил:

- Ещё не приходилось за немецкой баранкой сидеть. Ну, поехали.

 И кавалькада из двух машин покатила вглубь части.                                                                                         
Никто, конечно, предположить не мог, что в военной круговерти пересекутся судьбы никому не известного однорукого председателя несуществующего колхоза и его четырёх пленных немцев  с судьбами полка Деева, куда Панас мистическими тропками привёл свой невероятный экипаж.  
Капитан Крюков (а это был он) буквально за голову хватался от ситуации, в которую втравил его какой-то бывший председатель бывшего колхоза.  
На первый профессиональный взгляд было ясно, что версия Панаса не выдерживает никакой критики.  И среди сдавшихся немцев  вполне мог затесаться агент Абвера, для внедрения которого в советские структуры немецкой разведкой была использована хитрая маска сдавшегося в плен поджигателя. Такого в жизни Крюкова ещё не было,  но он хорошо представлял объём работы по выявлению  этого агента.  Понимал капитан и то, что на финише титанической работы его может ожидать нулевой результат.  И никакого агента  там нет и в помине, а  эта четвёрка – действительно разочаровавшиеся в фюрере немецкие бюргеры. 

«Вот тогда готовь вазелин, - невесело думал он, руля к зданию водокачки, где у него был небольшой кабинет. – Цугцванг. Как ни крути, везде клин».

Первым он вызвал в кабинет Панаса Ризноокого.

- Вот тебе бумага и ручка, пиши всё в деталях: число, месяц, год, час и место, имена возможных свидетелей, которые подтвердят твои показания. Да ты, похоже, в курсе, - глянув на Панаса цепким взглядом, сказал особист. – Топтал зону?

- Было дело, - не стал разочаровывать капитана Панас, - растрата в хозяйстве случилась, счетовод повесился, бухгалтерша пропала с концами, вот я за всех и отдувался. Хоть вины моей там было – кот начихал: подписал, не глядя, фиктивные документы.

- Ну, это понятно, все вы без вины, виноватые - хмыкнул капитан, открыл дверь в коридор и   крикнул: 
- Москаленко! 

- Там в коридоре четыре мужика, - сказал он вбежавшему на зов пузатому дядьке, - приставь к ним  воина с винтовкой. И без моего разрешения – никуда. 

- Слушаю, товарищ капитан, - дядька изобразил растопыренной пятернёй воинское приветствие и взялся топтаться у порога.

- Что непонятно? – спросил Крюков, - кругом, шагом марш.

- Та точно, - сказал порученец, - только где ж я возьму воина с винтовкой? У них там усиление, всех запрягли. Нашего Вавилова тоже.

- Кто запряг? – удивился особист, беря телефонную трубку.

- Так комендант, майор Шляпников, и забрали. Я возражал.

«Везде бардак, - подумал Панас, пристраиваясь на краю стола и берясь за ручку. – Как воюем, непонятно».

- А в связи с чем усиление, не знаешь? – спросил Крюков, держа трубку у уха и, очевидно, решая, кому первому звонить.

- Да вроде десант немцы выбросили, потому и шухер, - отвечал дядька,  по-прежнему стоя у порога. 

- Зайди, - приказал капитан, - а почему я ничего не знаю?

- Вас не было, - пояснил дядька, - телефон долго звонил, так вы ж запретили…

«Десанта нам только не хватало, - подумал Панас, прикидывая, что ж оно будет, если на аэродром действительно нападут немецкие десантники, - тогда спасайся, кто может. А с пленными как?» - вскинулся он.

Картина получалась запутанная. С  фронта - десант, с тыла – четыре немца, которые неизвестно как себя поведут, если победят их земляки. И что с ними сейчас делать, не расстреливать же под горячую руку. «Хотя у особистов ума хватит, - подумал он невесело, - капитан этот, видать, штымп резкий, оттого и худой, как оглобля».

- Москаленко, слушай приказ, - Крюков  выхватил из ящика стола большой амбарный ключ, - четвёрку, что в коридоре, - под замок в клуню, пусть пока сидят. Одна нога тут, другая там! – увидев, что порученец чешет в затылке, повысил он голос, - аллюр три креста!

- Так, товарищ капитан, клуня ж занята,  там забияки сыдять, – как бы удивился Москаленко, которому, видать, очень не хотелось возиться с пленными, куда-то их вести. – Може, тут их зачиныты (закрыть), у кладовци? А шо? Тиснувато, конечно, так вийна ж идэ, - приплёл он мировую тему, и Панас, наблюдавший сцену, подумал, что кто-кто, а Москаленко этот на войне уж точно не пропадёт.

- Драчунов из клуни вон, а этих – на освободившуюся площадь. Коменданту я позвоню, - добавил он, снова берясь за телефон. 

- Есть, - уныло сказал Москаленко и бочком вылез в коридор, и тут же раздалась его команда:

- Ауфштеен!

«Ну, ладно, я за них больше не отвечаю, и то хлеб, - подумал Панас, - нехай теперь Москаленко возится».

- Их хоть не расстреляют? – спросил он капитана, - нормальные мужики, попали в общую мясорубку. Да и крови на них, похоже, нет, - заключил он, снова берясь за ручку.

- Ты о себе печалься, - ответил капитан рассеянно, думая о чём-то другом, - а выяснится в ходе проверки, что твои нормальные мужики какое-нибудь село сожгли, тогда что? – Он помолчал, раскуривая папиросу. – А ты за них ручался. Ведь ручался?

- Пока нет, - Панас пододвинул к себе лист бумаги, - напишу всё, как было, а вы решайте. Вреда от них мы не видели, -  твёрдо сказал он, -  а вот пользу они нам  принесли немалую. 

- Вот скажи мне, председатель, - садясь за стол, начал Крюков, - вот с какого перепугу ты за них вписываешься? Это ведь статья, очень близкая к расстрельной, чуть не туда весы качнулись, и пожалуйте бриться. Тебе бы привезти их со связанными руками, сдать мне тёпленькими и бежать, как можно жальше. Так нет же, сидишь тут, доказываешь…

Он помолчал, внимательно глядя на Панаса.

- Думал я про это, - ответил Панас, отложив ручку. – И так, и так прикидывал. С одной стороны – враги, конечно, а с другой….Не вступись я за них, и  вы их точно к стенке прислоните. А этого не хотелось бы. Как говорит наш батюшка, милосердие никто не отменял и никогда не отменит. Даже война.

- Какой батюшка? – спросил Крюков, - поп, что ли?

- Кому поп, а кому батюшка, - Панас упёрто наклонил голову, - а церковь нам разрешили ещё до войны. Так что на законном, так сказать, основании…

- Эх, председатель, не жгли твою деревню такие вот «нормальные мужики», - возвращаясь к основной теме, сказал капитан, - посмотрел бы я,  что б ты запел, если бы на твоих глазах они в огонь грудничков покидали. А такое есть сплошь и рядом, навидался, знаю. Целыми деревнями людей жгут, изуверы. Тут не до поповского милосердия, поверь.

Он открыл форточку, и в неё ворвалась пулемётно-автоматная стрельба. И тут же, перекрывая треск стрелкового оружия, мощно задудукала самолёткая пушка – видать, десант действительно был, и где-то на краю лётного поля с ним шёл настоящий бой. В который включились и лётчики - открыли огонь по врагу из бортового оружия развернув истребители носами к лесу.

- Ни хрена себе! – воскликнул капитан, услышав стрельбу, - давненько не брал я в руки автомат! – Он выхватил из рундука ППШ, передёрнул затвор и бросился на выход.

- Ты выйди пока в коридор, - сказал он Панасу, - как закончится, продолжим.

Продолжить им, однако, не пришлось, бравого капитана Крюкова, словившего аж три пули из немецкого «шмайсера», по окончанию заварухи отправили в госпиталь, и вернулся он к исполнению своих обязанностей через два месяца. Когда некоторые завязанные им узелки развязались сами собой или при непосредственном участии его сменщика, старшего лейтенанта Шмигло, прибывшего в полк через неделю. 

Решилась судьба и немцев Панаса Ризноокого, да и его судьба тоже. 

Узнав, что стараниями капитана Крюкова в амбаре сидят четыре пленённых немца, подполковник Деев, удивившись, в детали вникать не стал, а вызвал конвой и отправил пленных от греха подпльше в дивизию, где след их затерялся. 

А Панасу Ризноокому подполковник, выслушав его историю, сказал:

- Сиди дома и не рыпайся. Мы тут долго не задержимся, так что заниматься тобой будет некому, авось пронесёт. Не пронесёт же – твёрдо стой на своём: заботился об интересах колхоза, потому и заставлял их пахать. И точка. А ещё лучше – напиши объяснительную и вызубри её, как «Отче наш». И стой на этом вмёртвую. Угораздило ж тебя, - сказал он напоследок, - единственное спасение – немцев сдавать было некому, вокруг были  их войска. А когда мы пришли, ты тут же и привёз пленных в особый отдел нашего полка. А уж  что дальше было, ты не в курсе. Точка.

- А с автомашиной как? – с надеждой спросил Панас, смикитив, что подполковник ему попался добрый, и просить его можно, о чём угодно. 

- С какой автомашиной? – удивился Деев.

- Дак с «Опелем». Товарищ капитан обещали оставить, - схитрил он, понимая, что проверять его слова никто не будет.

- Ну, обещал – значит, бери и тикай отсюда скорее! Учи вас - хмыкнул он, протягивая Панасу руку. – Давай-давай, пока я не передумал.

- Спасибо, добрый человек, - Панас поклонился Дееву в пояс, - век не забуду.

- Ты ещё тут? – притворно удивился подполковник, - включил форсаж  и пулей отсюда. Постой! – скомандовал он, - пропуск выпишу. Без него не выпустят.

И он взялся заполнять  бланк пропуска.

Если бы не эта возня, не произошло бы ещё одно из чудес, на которые горазда война.

 В дверь стукнули, и в землянку, пригнувшись, вошёл старший лейтенант, - Панас не обратил на него особого внимания. Лишь когда лейтенант выпрямился, и Панас увидел его лицо, он почувствовал, что от удивления забилось дыхание: перед ним во всей красе, сияя орденами, стоял незабвенный Ваня Мороз, которого деревня два месяца назад проводила на фронт. 
- Ёлки-палки, Панас Кондратович, я же вас только что чуть не убил, - сокрушался Иван, - смотрю сверху – вроде вы. А может, и не вы. А как руку заметил, решил не стрелять, мало ли чего не бывает. Потом прикинул – Новосёловка – вот она, сегодня над ней ходили. Значит, скорее всего – вы.  Есть Бог на небе, -  говорил Иван, обнимая Панаса.
- Та я ж казав, що побачимося! – твердил Панас, обнимая растерявшегося Ивана здоровой рукой, - ты ж тепер наш хреснык! Спухай, - сказал он, - а поихалы зи мною до Новоселовки. Бо тоби ж уси будуть ради. Товарышу командир, - обратился он к Дееву, - це ж у нас вин був упав. Видпустить, нехай хочь одна радисть нашим будэ. Га, товарышу командир?
- Да я как раз с этим к вам и пришёл, - сказал Иван, - когда Деев повернулся к нему, - хотел просить, чтобы отпустили, рядом же. Там такие люди – и доктор, и батюшка, и мать старшего лейтенант Опанасенко…. Хочу ещё раз спасибо сказать. 

- Это, значит, твои спасители? – переспросил Деев, - а Опанасенко, значит, ваш? – он посмотрел на Панаса.

- Мий сусид, - ответил тот, - маты живэ одна, нехай хочь Ваню вашого побаче.

- У тебя сутки, - повернулся Деев к Морозу, завтра в обед – чтоб как штык. Привезёшь его, где взял, - сказал он Панасу, - не пёхом же ему идти.

- Та господи боже! – взмолился Панас, - бензин е, чого ж не привезты! А нашим радисть, вин же ж нам тэпэр як сынок, що з вийны повернувся Поихалы, Иванку, - он взял старлея за руку, - поки командир нэ пэрэдумав.

Так, рука об руку, они и вышли из штаба. 

                                                 Эпилог

Можно с уверенностью сказать, что для полка Деева-Сагайдачного кубанская кампания окончилась благополучно: уцелел его костяк, вчерашние курсанты превратились в уверенных в себе истребителей. Война, конечно, взяла за науку кровавую дань, но полк был готов к дальнейшей битве с мировым злом – именно так формулировал задачу новый замполит капитан Маленьких. 
Передышка  была недолгой, вскоре началась очередная тяжёлая битва – за Донбасс. Но это тема другой книги, и я не уверен, что её напишу, потому что хорошо представляю, с чем придётся столкнуться.
 Начав писать эту книгу,  я не предполагал, что утону в материале, и возникнет реальная потребность во втором томе. В котором будет дописана военная судьба каждого моего героя. 
И намерения его написать, скажу честно, были.
Но, вспомнив, какие трудности  пришлось преодолеть при написании этого тома, и реально взвесив  свои возможности, решил, что первичные итоги нужно подвести сейчас, потому что на второй том сил может и не хватить. Так что, отбросив колебания, коротко расскажу, как сложились судьбы дорогих моему сердцу людей, героев проклятой войны, от которой мы, наверное, не оправимся никогда. По крайней мере, наше поколение.

Полк подполковника Деева понёс, кнечно, потери, и потери эти были ожидаемые: как ни натаскивали опытные  воздушные бойцы молодёжь, банковала по-прежнему война, и она взяла свою плату жизнями молодых лётчиков.  
Из списочного состава полка выбыло в качестве невосполнимых потерь четырнадцать лётчиков – целая эскадрилья. В том числе одиннадцать «молодых» и трое «стариков».
В июне сорок третьего в рамках той гигантской перетасовки войск, которая началась накануне очередной великой битвы, полк  должны были, по слухам, перевести на полевой аэродром   в районе Курска. Но планы командования неожиданно изменились, и дивизию полковника Сиснина, в том числе полк Деева, оставили  освобождать  Донбасс.  

А вскоре Соснин ушёл на повышение, вместо него назначили подполковника Деева, а должность командира полка занял майор Сагайдачный. На строжайший приказ комдива не геройствовать и летать только в крайнем случае внимания почти не обращал и в боях участвовал, как и раньше. Боёв, правда, стало меньше, это было затишье перед бурей, которая и разразилась через месяц.
- Тебе моего приказа не летать мало? – спросил как-то комдив Деев у своего друга, - так я командарму доложу, он с тебя три шкуры спустит. 
- Ты пойми, - увещевал он Сагайдачного, - впереди такие бои, такая кровь, что лучше к ней приготовиться заранее. Выработать, так сказать, правила, поведения, что можно, а что нельзя. Вот и привыкай к тому, что тебе, комполка и  Герою, в собачьих свалках участвовать  можно только в крайних случаях. А так – командуй с земли, с пункта ВНОС* организовывай работу, полк – организм сложный,  забот хватит, - добавил он в конце и посмотрел на Сагайдачного обречённо. Зная, что слова его – горохом об стену, и  как  летал  его  друг на задания, так   и  будет летать, 

никакие увещевания его не остановят. А причин оправдаться он найдёт тысячи. 

Вместе   с   Деевым   на   дивизию  ушёл и  летающий замполит майор Пименов, а старшего лейтенанта Маленьких, присвоив ему  до срока звание капитана, сделали замполитом полка. 
- Справишься, -   в    ответ   на  Лёнино нытьё сказал новоиспечённый
комполка Сагайдачный новоиспечённому комиссару - люди тебя уважают. (Так ещё бы не уважали: к июню сорок третьего на его счету было двенадцать сбитых, две вынужденных посадки и три сожженных немецких танка – он наловчился стрелять  по наземным целям).
- Кстати,  Лёня, - как бы что-то вспомнив, сказал  Сагайдачный и почти слово в слово повторил капитану увещевания  Деева  не летать,  а 
руководить боями с земли, и закончил тирадой:
- Теперь вылеты – только по моему разрешению.
    Лёня совершенно искренне выпучил на командира глаза.

- Тогда снимай меня с замполита! – решительности в  его голосе было на троих, - ото хиба дило (разве это дело - он от возмущения перешёл на родной язык): боевого лётчика с дюжиной сбитых – в стойло. Не хочу, нехай Черных на замполита, а я на эскадрилью.

- Напоминаю, хоть это и лишнее: в РККА приказы не обсуждаются, -  майор смотрел на  Лёню странным взглядом, и во взгдяде этом больше всего было нормальной мужской симпатии.
- Не, командир, как летал, так и буду летать, -  Лёня  взглянул на  Сагайдачного исподлобья. - Не сердись. Тем более что это твоя наука.

- Ладно, - махнул рукой майор, - упрёмся – разберёмся. Главное -уцелел костяк полка. После кубанской мясорубки даже удивительно - заключил он. 

---------------------

 *Пункт воздушного наблюдения, обнаружения и связи.

И  Лёня продолжал летать, водил эскадрилью на задания, летал на разведку и почти не занимался воспитанием личного состава – переход из рядового лётчика в  замполиты давался ему трудно. 
А эскадрилью Сагайдачного принял капитан Черных. 
     Неожиданные проблемы начались у Паши Лобача. Назначенный командиром звена, он вдруг понял, что патологически не может командовать людьми, подчинять их своей воле. То есть его не миновала болезнь всех творческих личностей, ведь  Паша был, несомненно, личностью творческой.  И ненавидел любое подчинение чужой воле, но ещё больше ненавидел кого-то подчинять себе – всё его естество противилось факту подавления чьего-то характера. Тем более что  полковые  «старики» к новому  командиру относились пока настороженно, и отношения с ними в новом качестве надо было выстраивать, ведь одно дело Паша – рядовой лётчик, и совсем другое – Паша-командир. 

 Как выстраивать отношения,  он представлял себе плохо. Поэтому Сагайдачный, университеты которого были  пожёстче Пашиных, уяснив  ситуацию, церемониться не стал, а вызвал Лобача к себе и сказал без обиняков:

- Пока ты на земле, это полбеды: не можешь приказывать – научишься. Но в воздухе – там за твоими китайскими церемониями спряталась смерть. Так что слушай приказ, - он посмотрел на Пашу  чужими глазами. – Колебания оставить, ты командир и отвечаешь за всё, что творится в твоём подразделении. И на земле, а уж тем более в воздухе. Будешь сюсюкать с подчинёнными, не научишься приказывать  – рано или поздно по твоей вине кого-нибудь собьют.  Поэтому веди себя так, чтобы подчинённые раз и навсегда уяснили, что ты командир и лучше всех знаешь, что, когда и как надо делать. И если ты приказываешь, то берёшь ответстсвенность на себя за всё, что будет дальше. 
- Вот скажи, Паша, - не жедая перегибать палку, доверительно  спросил Сагайдачный, - мне ты веришь?

- Та шо вы, товарышу командир, - искренне ответил капитан, - як отцу родному! Николы ж не було такого, шоб  через вас хтось загынув (погиб). Так у вас же ж який опыт, мени до вашого як до Киева рачкы.

- До Киева рачки, - хмыкнул майор, - научишься! Ты думаешь, я сразу родился командиром? Ни, хлопче, - тоже переходя на украинский, сказал Сагайдачный, - було всиляке: и прыказаты не вмив, и сумлинь було досыть. Вийна навчила, вона гарный вчитель. А «дедов» не стесняйся, - усмехнулся комполка, - они поймут. Воюй, как надо, остальное устаканится.
На том они расстались, и разговора этого оказалось достаточно, прилежный ученик  старший лейтенант Лобач усвоил урок на пятёрку, и его  звено подошло к очередному кровавому испытанию – битве за Донбасс - с отличными результатами в учёбе.
Забегая вперёд, в наше время, скажу, что Павел Иванович Лобач окончил войну подполковником, Героем  Советского Союза, командиром истребительного полка. Живопись не бросил, и году, наверное, в шестьдесят третьем, в Доме Советской армии состоялась первая выставка военного художника П.И.Лобача, посвящйнная годовщине Военно-воздушных сил СССР. 
                                                Лёня

О судьбе Лёни Маленьких я знаю мегьше, чем о Пашиной, но самые поразительные эпизоды  мне всё же известны со слов его однополчан.  

В ходе  битвы за Донбасс он был сбит немецким «охотником» -  враги поквитались с ним за своих, сбитых из-за глазастости Маленьких.  Лёня выпрыгнул с парашютом, приземлился на немецкой стороне, но из-за кровавой сечи немцам было не до него. Он долго блуждал по полям, вышел-таки в расположение партизанского отряда и был задержан бдительным патрулём. Совместно с командованием партизан было решено, что  лётчик пока повоюет в составе отряда, а после того, как немцев погонят на запад, разыщет свой полк. Вскоре немцы отступили, и Лёня, поблагодарив партизан за гостеприимство, отправился на поиски родного  полка, и в ходе этих поисков с ним случилось чудо: в потоке наступающих войск он  каким-то невероятным образом углядел своего старшего брата.

 Лёня шёл по обочине дороги, навстречу валили танки, случился затор, и танкисты повылезли из своих бронирванных коробок. Лёня встретился глазами с торчавшим из люка водителем, прошёл мимо, но что-то заставило его посмотреть на водилу ещё раз. И сердце его ухнуло куда-то в район живота – несмотря на танковый шлемофон, закрывавший поллица, и фантастическую замурзанность водителя,  Лёня интуитивно  понял, что чуть не разминулся с человеком, роднее которого были для него только мать и отец. Это был старший брат Николай, Колька, под дланью которого в полной безопасности прошли  Лёнины детство и юность.
Колька его опередил: младший сперва увидел, как вылезли из орбит  его глаза,  затем распялился в крике рот, и он во всю ивановскую заорал:

- Ну, не ёлки ж зелёные! Братуха! Лёха! Живой! Ану-ка стоять! 
И Колька, родной человек, буквально  вылетел из люка,  в три прыжка оказался рядом с братом и сграбастал его жилистыми лапами.

- Ты что ж на письма не отвечаешь? – корил Колька, настучавшись по  Лёниной спине, - из газет знаю, что вроде живой, геройствуешь. А написать брату – не-э-эт. Матери хоть пишешь?

- Да пишу, пишу, - отвечал Лёня, чувствуя, что за те минуты, которые им отпустила военная судьба, всего не скажешь, вот и говорят они о деле воторостепенном. Хотя, что на войне первостепенно, что второстепенно, не ответят и мудрецы.

- Уцелел, значит, под Прохоровкой? – спросил он и оглянулся на колькин танк – был он закопчён сверх меры и  обильно истыкан  отметинами немецких болванок.

О судьбе Лёни Маленьких я знаю меньше, но.

- Уцелел, братуха, - ответил Колька, и в глазах его проплыла пелена. – Один из батальона. Страшно было, - сказал он, - первый раз за войну, веришь? Ты в него пуляешь-пуляешь, а он, сука, даже не отряхнётся, прёт напролом. Танки новые появились у немчуры, - пояснил он, видя в глазах брата вопрос, - «Тигры» и «Пантеры», зверинец, короче. Но мы их всё равно сделали. Правда, нашего брата полегло немеряно, над полем запах шашлыка носился, горели ребята. Живьём горели, - добавил он и его передёрнуло. – Один хрен, сделали мы их, драпает ганс. А у нас злости накопилось  за гланды и выше. Как вспомню ребят сгоревших…

Он замолчал и тяжко сглотнул. 
 – Такие ребята легли, - сказал он, пряча глаза, - молодняк, жить бы да жить. Нет, падла, кому-то нужно было их живьём спалить, -  добавил он, помолчав, -  как только у Гитлера сил хватает? 
- Ты-то как? – спохватился Николай и внимательно оглядел брата. – Почему здесь и пёхом?

- Сбили меня, с парашютом спасался. Вот, полк свой ищу. 

- Так ты, значит, тоже тут воюешь? Ну, даст Бог, свидимся, - сказал он,  оглянувшись, - мы, кажется, поехали. 

И бегом бросился к своему танку. 

Перед тем, как  нырнуть в люк, он обернулся, еще раз посмотрел на брата и крикнул:

- Пиши, не забывай! 

И исчез в люке. Навсегда.

 Он сгорел на белорусских полях в ходе операции «Багратион», и в белорусском селе на памятнике павшим  выбита и его фамилия.   
                                                 Рогов

Как сложилась послевоенная жизнь комэска-два  майора Рогова,  я тоже в подробностях не знаю, разбрелись ребята после войны, иные даже адресов не оставили.  Знаю лишь, что после  Донбасса они с Маргаритой поженились, и в феврале сорок четвёртого года у них родилась дочь. Но Маргарита, человек целеустремлённый, через год оставила девочку в Москве, на попечение матери, и снова оказалась на фронте. До конца войны оставались считанные месяцы,  казалось, смерть, пресытившись невиданной жатвой, угомонилась. Но нет, ведь дама эта костлявая не знает пресыщения, для неё не  существует понятия «милосердие», она ежесекундно собирает свой урожай  без ссылок на категории добра и справедливости. 
Майор медицинской службы Маргарита Сергеевна  Строганова в апреле сорок пятого года погибла при артиллерийском налёте – она оперировала раненого,  первые немецкие снаряды легли на госпитальную палатку – доктора так и нашли с зажатым в руке скальпелем.

Очевидцы говорили, что Рогов поседел в одну ночь – с вечера ложился спать нормальный темноволосый человек, а утром из палатки вышел седой, сгорбленный старик. Сагайдачный, увидев его, внутренне ахнул, но вида не подал и спросил:

- Работать сможешь? Тебе сейчас без работы нельзя. 

- Всё нормально, командир, - ответил Рогов, - ставь задачу. Зубами грызть буду.

 Майор фразу запомнил, но нужного значения ей не придал. А стоило бы. Потому что в первом же бою с «Фокке-Вульфами», израсходовав боеприпас, майор Рогов немца таранил – обрубил лопастями хвост врага.
Они так и спускались на парашютах метрах в ста друг от друга, и Рогов разрядил в немца всю обойму ТТ. А приземлившись на голову нашей пехоте, вырывался из рук, норовя добраться до немца и перезрызть ему горло. 

- Он у вас бешеный какой-то, - говорил Сагайдачному по телефону пехотный комбат, - втроём еле удержали. У вас, летунов, что, все такие?
- Жена у него погибла вчера, - сказал Сагайдачный, - ты его поскорее к нам отправляй.
- Сделаем, - комбат посмотрел на часы. – Через час отправлю. Ты бы его в полёты не пускал, смерти ведь ищет.

- Да я знаю, - в голосе  Сагайдачного  звучаля безнадёга, - но без работы ещё хуже. Не застрелился бы, - добавил он и замолчал, спохватившись, что откровенничает с совершенно не знакомым человком.  – Ладно, как-нибудь. Отправляй скорее.
- Через час, - повторил комбат и отключился.
- Ты пойми, Серёга, - говорил  Сагайдачный Рогову по его возвращению, - обязанности твои, как комэска, никуда не делись, ты отвечаешь за каждую жизнь. Соберись, и идём дальше. Безумно жаль Риту, -  сказал он, -  слава о ней по всему фронту носилась, золотые руки, говорят, у неё были. И тебя очень жаль, скоро победа, жизнь только начинается, а тут такое. 
- Я ещё много чего наговорить могу, - добавил он, помолчав, - да ведь с горем человек всегда один-на-один. Так что борись. Нужна будет помощь – скажи, что смогу – сделаю.
Майор Рогов довоевал, получил свою Золотую звезду, но близко знавшие его люди говорили, что изменился он до неузнаваемости: вместо весельчака, зубоскала и отчаянного воздушного рубаки миру явился угрюмый седой человек со взглядом исподлобья. 
- Брехня, что время лечит, - сказал он как-то Сагайдачному, - не лечит, а калечит. Чем дальше, тем больше, так что как жить – не знаю. 

- Ты о дочке думай, - ответил Сагайдачный, - теперь в ней твоё счастье, в ней же часть Маргариты сохранилась. Вот и живи для Маргариты большой и для Маргариты маленькой. А жизнь рассудит.
После Победы следы Рогова и маленькой Маргариты потерялись. Общие знакомые говорили, что он, демобилизовавшись, осел у тёщи в Москве, и это всё, что было известно о героическом комэске. 

Удивительным было то, что он не общался с однополчанами – у  фронтовиков это не принято, война накрепко спаяла людей, её прошедших. 

Но понять Рогова, конечно, можно: однополчане напоминали ему о погибшей жене, и с годами эта боль  хоть и притуплялась, но была по-прежнему невыносимой. А когда  она всё же поросла быльём, встречаться стало не с кем, ребята-однополчане один за другим ушли из жизни. 
Но всё же ходили какие-то слухи, что его дочка пошла по стопам матери, окончила Первый московский мединститут и уехала куда-то на Север. А вскоре забрала к себе отца,  и следы их затерялись окончательно. 
                                           30 лет Победы
…Девятое мая семьдесят пятого года стало, я думаю, самым ярким празднованием Победы. После войны минуло всего тридцать лет, ветераны были живы, и площадь перед Большим театром цвела немыслимыми красками и кипела людским водоворотом. Это действительно был праздник со слезами на глазах:  обилие счастливых  людей не могло скрыть другой стороны медали – нет-нет, да и мелькали сквозь радостную круговерть одинокие растерянные лица.

- В прошлом годе,  наших аж одиннадцать человек было, а сегодня, вишь, я один, - жаловался худой старик девочке-корреспонденту,  держа в трясущихся пальцах картонку с номером дивизии. – Прибирает нас Господь, скоро одни останитеся. 
- У вас  три «Славы», - пропустив жалобу ветерана мимо ушей, сказала девочка, - это что же вы такое совершили? Это ведь приравнивается к Герою Советского Союза, правильно? – трещала она, демонстрируя подготовленность. 

- Первая «Слава» за Тамань, за прорыв немецких укреплений, - говорил старик, воспряв духом, - я танкист, там много наших сгорело, а мне повезло, - взялся рассказывать он, но  девочка его уже не слушала, она увидела в толпе лётчика с двумя золотыми звёздами на груди.

- Поздравляю с Победой! – почти прокричала она и протянула танкисту красную гвоздику, - живите долго!

И поспешила к герою-лётчику – он стоял, окружённый плотной группой однополчам, и в глазах корреспондентки зарябило от блеска орденов и медалей. 
Корреспондентке повезло, она стала свидетелем встречи ветеранов-лётчиков со своим однополчанином, пропавшим без вести в начале сорок пятого года.

Мимо их группки два разо прошёл невысокий, худой  человек в гражданском костюме, на котором, тем не менее, блестели награды – две «Звёздочки», «Боевого Красного» и россыпь медалей. Он внимательно приглядывался к лётчикам, наконец подошёл и неуверенно спросил:

- Вы Сагайдачный? 

Сагайдачный – а это был действительно он – посмотрел на незнакомца,  лицо его передёрнулось, но военные раны были ни при чём,  он просто пытался скрыть вихрем  налетевшее волнение. Потому что перед ним в потёртом пиджачке стояла его огненная юность, с которой он распростился давным-давно.
- Кольцов? – ещё не веря своей догадке, неуверенно спросил он.

- Так точно. Капитан Кольцов, товарищ генерал, - проговорил незнакомец и протянул Сагайдачному руку. – Евгений Николаевич.

- Так ты живой?! – воскликнул Сагайдачный и срабастал Кольцова в охапку, - мама родная, мы ж тебя похоронили! А ты, значит, живой, - отодвинув Кольцова на расстояние вытянутой руки,  говорил он, - чего ж не объявлялся, меня в Москве найти – два пальца, каждая собака знает.

- Неудобно было, у тебя, я узнал, - всё на мази, служба, семья…Чего тебе с бывшим лагерником якшаться, ещё политику пришьют. Сейчас, правда,  легче стало – реабилитировали, награды вернули, собирался тебя искать. Дай, думаю, начну с Большого театра, как чуял, что вы, ребята, здесь будете.

И он, как говорится, пошёл по рукам: пожимая  ладони боевым собратьям и обнимаясь, он, узнавая, называл их имена.  
…Кольцова  сбили в Польше – «мессера»-охотники выскочили  от солнца,  срубили, походя, зевнувшего Кольцова и исчезли-растворились на фоне грязно-серой земли. Ребята успели заметить, как Кольцов вошёл в штопор, но бой был тяжёлым, так что никто не видел, что стало с  ним дальше, успел он покинуть штопоривший самолёт, или нет, осталось неясным.

Это случилось над территорией, занятой немцами, так что если он и спасся, - рассудили однополчане, - то путь в родной полк ему предстоял нелёгкий. 

Он так и не вернулся, и через месяц его сочли пропавшим без вести и ждать перестали. И вот теперь из далёкого далека выплыл живой   Жека Кольцов – это ли не было поводом для радости, ведь  их товарищ, которого, что греха таить, они считали мертвым, возник из небытия  стараниями неведомого чародея. 
Никакого чародея, конечно, не было, была Жизнь – она и преподносила подарки, которые представить трудно.

- Дед мне когда-то в детстве говорил: якшайся, с кем хочешь, только не с польскими панами: продадут – моргнуть не успеешь. Короче, спрятался я в какой-то клуне, думал, до ночи досижу, а потом пойду на восток – фронта-то сплошного нет, как-нибудь выберусь. Выбрался… Сначала собаки загавкали, потом ворота открылись, и нарисовались пятеро немцев со «шмайсерами». А за ними – рожа в конфедератке и с соплями усом под красным шнобелем – ясен перец, польский пан.
- Ком, ком, херр официр, эр ист хер. «Здесь он, дескать, господин офицер, идёмте». Если бы хвост у него был, обязательно завилял бы.

Короче, взяли меня, и понеслась моя судьба по кочкам, я только головой крутил – не верил, что всё это со мной. Лагеря, сначала Аушвиц, он же Освенцим, потом наш  Пермьлаг – хорошо хоть не Колыма. И верите – такая обида меня взяла, что поклялся себе: выживу обязательно и всем докажу. Это и спасло, цель в жизни появилась. И вас всех увидеть хотелось до такой степени, что по ночам наша встреча сниться стала. Вот и дождался, - он потупился и всхлипнул, - ребята! Как же я рад!

Ошарашенные исповедью, лётчики какое-то время стояли молча, затем как прорвало – заговорили все разом, и в воздухе повисли восклицания «а я знал!», «я чувствовал!», «знал, что ты вернёшься!». 
Но тут Сагайдачный, приметив кого-то в толпе, двинулся сквозь людское море к двум ветеранам – они стояли чуть в стороне под кустом сирени – настоящий великан в гражданке и рядом с ним – генерал-майор артиллерии со Звездой Героя на груди. 
И произошла ещё одна невероятная встреча людей, которых повенчала на вечную дружбу война - о встрече генерала Сагайдачного с генералом Просуленко я писал раньше, так что повторяться не буду.
…Они решили тряхнуть стариной, хотя, на мой взгляд,  какая там старина! Им было по пятьдесят плюс минус десять лет – мужчины в расцвете сил. Так что ресурс ещё был, и ресурс немалый: встреча продолжалась на открытой веранде ресторана «Москва», и было им, как в давние годы, тепло от присутствия друг друга. Не помню, в каком году Владимир Высоцкий написал песню «Их восемь, нас двое», где были такие строчки: «Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит, и шансы равны» - именно это ощущение вернулось к ним в тот майский праздничный вечер семьдесят пятого года.

- Не хочешь вернуться? – спросил Сагайдачный у Кольцова, когда подняли тост за  смысл их жизни – авиацию. 

Кольцов посмотрел на него с глубоким недоверием и надеждой.

- Думаешь, можно? – спросил он, и голос его сел. 

- Да всё можно, Жека, - сказал генерал и протянул визитную карточку.

- Тут мой телефон, - добавил он, - звони в первый рабочий день. Что-нибудь придумаем. Международных авиалиний не обещаю, но к самолётам вернёшься.

- Да Господи, Боже ж мой! – в голосе Кольцова  послышалось нешуточное волнение, - я хоть хвосты крутить, лишь бы к самолётам. Хорошо бы, конечно, к военным, но тут уже как будет. Спасибо, заранее спасибо, Иван, я, было, пытался, да сам знаешь, как нас, лагерников, кадры любят.

- Я поручусь, - сказал Сагайдачный, - моё слово кое-что значит. Так что готовься. Ты, кстати, где работаешь?

- Военруком в подмосковной школе. В Пушкино, - уточнил он и добавил:

- Приучаю пацанов к оружию. Дело, конечно, нужное, но я ж лётчик, да и силы пока есть. Так что, Иван…- Он смолк, не договорив. Потому что оглушительно  рявкнули пушки, над Красной площадью расцвели гроздья салюта,  и тут же, перекрывая могучее общее «ура», на веранде страшно  закричали женщины, и  началась какая-то круговерть.  

- Мужик вниз прыгнул, - сказал генерал Просуленко, сидевший лицом к Кремлю.    - Разбежался и прыгнул. Вот дурак, и себе, и людям праздник испортил.

- Ты это серьёзно? – спросил Сагайдачный, - не шутишь?

- Когда это мы со смертью шутили, - ответил Просуленко, - видать, заранее задумал. Под первый залп салюта…Вот дурак! – повторил он, и выпил водки. – Земля ему пухом, мало ли, какая трагедия  там скрывается. 
В глубине ресторана  грянул оркестр,  вспорхнул женский смешок, и жизнь покатила дальше.

Позже стало известо, что несчастный самоубийца рухнул с высоты  седьмого этажа точнёхонько на какую-то женщину, сломал ей позвоночник, и она, промучившись с неделю, умерла.

Смерть, от смрада которой фронтовики за послевоенные годы почти отошли, снова напомнила о себе самым  кощунственным образом. Веселье сразу сошло на нет, собравшиеся хорошо знали цену жизни, и то, что кто-то распорядился ею так глупо, вызывало у них решительное отторжение. Но как всегда бывает у русского народа,  это праздничное самоубийство  вызвало у фронтовиков, кроме инстинктивного протеста, ещё и сопереживание: каждый  подумал  в душе «ну, как же ты, парень».
 Они его, конечно, не оправдывали: в том, как было исполнено самоубийство, чувствовалась  злая воля. Но, думали фронтовики, в самоубийстве этом, скорее всего, имелась  и какая-то трагическая основа: раз он придумал такой изуверский способ умереть,  значит, жизнь его завязалась  неким  погибельным узлом.    

Эти мысли и переживания, помноженные на глупость смерти, свели на нет радость Победы,  всем стало  грустно,  и они  начали прощаться. Да и неуместными стали тосты на фоне трагедии.

- В следующем году на том же месте, - сказал Сагайдачный и отбыл первым. За ним потянулись остальные, официанты зачистили стол, удивляясь нетронутости блюд, за которые было заплачено… 

                                          Аникин и Муся

Уцелели в военной мясорубке и старшина Аникин  с  Мусей. Война сроднила их настолько, что они никогда не обсуждали, как жить после Победы. Единственное разногласие возникло  у них по поводу,  где жить, – в Москве, где у старшины  имелась комната, досташаяся от матери, или у Муси в Свердловске, где она когда-то учительствовала и имела жилплощдь. 

- До этого еще как до Луны, - подвела итог их спорам Муся, - сначала на дембель уйти надо. Так что ещё неизвестно, как всё повернётся. 
Всё повернулось, как надо: они довоевали, демобилизовались и уехали в Москву – она как магнитом притягивала работников всех специальнстей, одно метро нуждалось в рабсиле в неимоверных масштабах. Ефрейтора Бачурина они усыновили и забрали с собой – в сорок пятом парнишке как раз исполнилось восемнадцать, и он через месяц после возвращения пошёл работать именно в метро и записался в девятый класс вечерней школы. В итоге из него таки вышли люди: после школы он поступил в горный институт, бдагополучно его закончил и уехал на Север, в Норильск.
Старшина же Аникин, явившийся после демобилизации в военкомат для постановки на воинский учёт, был встречен с распростёртыми объятиями и даже представлен самому военкому – подполковнику без руки. Василий Николаевич не понял, было, с какого это перепугу им заинтересовалось начальство, но всё разъяснилось быстро.

- Веришь, старшина, на фронте было легче: здесь наши, там враг, шашки наголо, и всех в капусту. Тут же, ядрёна вошь, вертишься между нашими и вашими, иногда не понимая, где кто. Одолели телефонными просьбами – одного пристрой без очереди, другого жилплощадью обеспечь…жуть без ружья, короче говоря. Ты москвич?

- Ну, как, - стушевался Аникон, - жильё имею, да жил в нём от силы с годок. А так всё больше гарнизоны - дело служивое, сам знаешь. 
- Вот и хорошо, очень даже отлично, товарищ старшина, иди ко мне заместителем по хозчасти. Знакомое дело, небойсь? – зачастил подполковник и полез в стол. Как оказалось, за водкой и стаканами. – Давай по сто фронтовых за Победу.

Знал военком, чем припереть к стенке фактически не пьющего старшину – Победой.

- Ну, давай, - согласился он и чокнулся с подполковником, - за Победу.

И решительно поставил на столешницу перевёрнутый вверх дном пустой стакан. 

- Не пьёшь, что ли? – удивился военком, - ещё один плюс! Тут же спиться – полтора  счёта. У меня вон рундук  под завязку, - кивнул он на стоявший в углу старинный комод. – Несут и несут, если всё пить – белочку схватишь через месяц. Ну что, замётано? Идешь ко мне замом? – сменил он тему.

- С женой бы посоветоваться, -  засомневался Аникин, чуть подумал, махнул рукой и сказал:

- Хотя  советоваться с моей Мусей - как с самим собой советваться. Воевали вместе, - пояснил он, увидев  круглые глаза собеседника, - понимаем с полуслова.

- Так ты ещё и женат! – ахнул подполковник, - ещё плюс! Всё меньше кобеляжа, у нас тут такой парад невест, что любо-дорого. Неженатому очень трудно, - пожаловался он, - я вот с одной рукой, но это как бы и не считается. Да сам увидишь, - пообещал он, пряча бутылку в стол.

Как служилось старшине Аникину в военкомате, мы не знаем, знаем лишь, что он участвовал в знаменитой встрече однополчал у Большого театра в семьдесят пятом и дожил  аж до  девяностых годов. 

Муся наплевала на возраст и родила-таки ему двух сыновей – она взялась за это дело основательно, и в сорок седьмом и пятидесятом произвела на свет двух крепких, как грибы-боровички, пацанов. Третий, когда-то бывший Бачуриным, а теперь Аникин, уже учился в институте, но мамке своей названной помогал  изо всех сил. Так что пацаны росли под присмотром трёх фронтовиков,  и это было гарантией, что из них вырастут люди. 

Словом, Бог дал этим моим героям простое человеческое счастье, за которое они, правда, заплатили, если  учитывать и довоенную службу,  почти  пятнадцатью годами своих жизней.
                                                    Мурашко

Для однополчан так и сталось неизвестным, действительно ли Мурашко был шизофреником (именно этот диагноз поставили ему московские врачи), или же таким хитрым способом хотел выиграть жизнь.

Жизнь он выиграл, но в полк, конечно, не вернулся,  даже его пожитки старшина Аникин переслал по адресу, который Мурашко сообщил в единственном письме.

Так и канул в небытие этот странный человек, мелькнул и канул. Но в отличие от многих, павших достойной смертью, и с которыми было всё ясно, он ушёл, оставив после себя только недоумение и догадки. Ребята пытались вспомнить, что и кода он говорил, и к общему удивлению, ничего никому толком не запомнилось. Даже капитану Крюкову.  Так, какие-то междометия, обравки фраз наподобие того, что наша, конечно, берёт, но… А что «но» - осталось неизвестным. Может,   плач по убитым, а может – осуждение командования за громадные потери, кто его знает.
Капитан Крюков всё собирался поговорить с Мурашко и вывести его,   если что, на чистую воду. Да так и не собрался. А потом объект загремел в дурдом, и стало не до чистой воды – доктора занялись им плотно. 

Он прислал в полк, как  говорилось выше, единственное, вполне внятное письмо, передавал приветы «всем ребятам, кто меня помнит», и просил прощения за всё. Лётчики, было, усомнились в его ненормальности, но полковой врач пояснил, что у шизофреников такое бывает, и называются такие  периоды вменяемости «временной ремиссией». «Так что сомнения оставьте, - сказал доктор, - на Канатчиковой даче* не ошибаются. Почти», - добавил он, и тема Мурашко захлопнулась навсегда. 

- Жалко его, - подвёл итог Сагайдачный, - мог бы получиться хороший лётчик. Не судьба. 
                                               Крюков
Не без зигзагов сложилась и дальнейшая судьба особиста, капитана Крюкова.

Подполковник Мерщий только казался простачком, но простачки на таких должностях, как у него, не случались никогда, контрразведка есть контрразведка. 
      Интуиция у подполковника была феноменальной, он за версту чуял
------------------------- 

*Народное название Психбольницы №1 имени Н.А.Алексеева (по названию местности её расположения – деревни Канатчиково). 
человека и определял его сущность с одного взгляда. А получив в молодости прививку от подличанья (его по навету сослуживца свои же следаки мотали с полгода, примеряя к одному делу, которое в итоге оказалось пшиком), он дал себе слово поступать с подследственными только по совести, не исключая из  своего арсенала такую эфемерную категорию, как жалость. 
Именно  жалость  сыграла   свою    роль,  когда    Мерщий   определял 
дальнейшую судьбу своего подчинённого капитана Крюкова.

Капитан еще не успел сочинить свою первую рифмованную строчку,  а Мерщий уже знал, что рано или поздно это случится.

- Читай! – приказал он капитану, когда тот признался, что да, действительно пишет стихи.

Он прочёл начальству своё творение насчёт «хочу умереть, как солдат. На войне…».
      Мерщий молчал,    уставясь   в   пол,  затем, посмотрев на капитана особенным взглядом, сказал:

- С моей точки зрения, как я понимаю стихи, почти идеально.  

Он помолчал, собираясь с мыслями. И сказал: 

- С точки же зрения контрразведки…Я так и знал, что этим кончится. На передке тебе делать нечего, рано   или  поздно кого-то пожалеешь и
заработаешь статью. 

      Он опять долго молчал и, наконец, подвёл итог рассуждениям:
      - Так что заберу я тебя от греха в Управление, посажу на бумажки, там как раз завархивом нужен. Бабская, конечно, должность, но потом что-нибудь придумаем. Возражения не принимаются, я лучше знаю, что тебе нужно в жизни. 
Подполковнику Мерщий капитан нравился чисто по-человечески. В профессиональном же плане…Он знал, что поэты почти никогда не становятся разведчиками, слишком разные это ипостаси. Хотя привести неколько примеров  совмещения этих ипостасей он всё же мог. Поскольку тогдашнюю поэтическую тусовку неплохо знал. 
Стремление контрразведчиков вербонуть кого-то из поэтической братии особенно процветало в двадцатые годы, сразу после гражданской войны. Поскольку  наибольшее количество «врагов Советской власти» кучковалось именно в этом гадюшнике, и знать, чем дышит поэтическая вольница, вменялось в обязанность контрразведки. 

Но на смену царским «опричникам» в крсную разведку пришли непрофессионалы и наломали такое количество дров,  что ими можно было  отапливать Зимний дворец насколько лет подряд. И у этих новых получалась зачастую не вербовка «ителлихэнции», а косяки, которые чтоб не допустить утечки информации, надо было исправлять. Порой кровавыми методами.
Мутные слухи ходили, как известно, о смерти Есенина: то ли сам, то ли помогли. А если всё же помогли, то с какого перепугу было контрразведке мочить известного поэта? Он что, был секретоносителем? Выходит, был,  так что идея насчёт того, что всё-таки помогли – вполне жизнеспособная идея. 

Был ещё такой Владимир Нарбут, Мерщий   присутствовал на его выступлении в «Цехе поэтов».  Стихи  Нарбута были со зловещей  сумасшедшинкой, запомнилось, к примеру, такое: «Ну, застрелюсь, и это очень просто: нажать курок, и выстрел прогремит. И пуля виноградинкой-наростом застрянет там, где позвонок торчит». И далее в том же духе. 
Впечатление Нарбут производил  зловещее, он и физически был оформлен соотвественно: отчаянно хромал из-за какого-то  дефекта  левой ноги (позже узнали, что у него не было  левой пятки). А через очень короткое время он потерял и кисть левой же руки - её отрубили бандиты, к которым Нарбут попал в плен. 

Поэтические сборища юный сотрудник ОГПУ Мерщий посещал не только по работе, но и потому, что был неравнодушен к поэзии. С ней его познакомили соученики по Первой киевской гимназии, будущие классики советской литературы Паустовский, Олеша и Булгаков, по тем временам хулиганистые любители футбола и стихов. Любовь эта вошла в  будущего контрразведчика незаметно и осталась навсегда, так что поэтическую искру в Крюкове он разглядел сразу. И подумал, что его надо опекать, ведь из Олеши с Булгаковым получились знаменитости, почему бы им не получиться и из его подчинённого. 

Перед тем, как окончательно взять Крюкова под опеку, он его проверял на разных ситуациях. И совет обратить внимание на второстепенных персонажей полковой жизни и брать их в разработку для  улучшения показателей он дал Крюкову специально. Чтобы проверить, способен ли его подчинённый ломать судьбы невинных людей ради своего благополучия. 

Он испытания не прошёл, оказался к их работе неспособен, что поставило точку в сомнениях подполковника  насчёт  порядочности Крюкова, потому и забрал он его в аппарат Управления, где возможность свернуть себе шею была, конечно, но значительно меньше, чем в линейном авиационном полку.

Это, пожалуй, всё, что известно о судьбе Крюкова. В послевоенных антологиях поэзии мне встречалась его фамилия, но тот ли это Крюков, или его однофамилец, честно говоря, не знаю. Так что сказать с уверенностью, что наш оперкапитан стал-таки поэтом, не могу, хотя процент «за» выше, чем процент «против».   
А перипетии его судьбы, то, как подполковник Мерщий взял над ним шефство, я знаю от Сагайдачного, которому об этом поведал сам подполковник во время прощального застолья, устроенного Сагайдачным  для особистов перед перелётом полка к новому месту боевой работы. 
Что же, ничто человеческое  заместителю начальника Управления контрразведки оказалось не чуждо. 
Правда, некоторые ретивые сотрудники спецслужб  переиначили эту крылатую фразу, и она в их варианте звучит так: «всё человеческое мне чуждо». Но это какой-то особый сорт людей, и если они доживают до старости, то не мучаются от собеянного в прошлой жизни и спят спокойно. И не приходят к ним во сне напрасно    погубленные невинные души. 
Таких уникумов я знавал, и скажу честно: находиться рядом с ними до сих пор страшно, потому что кажется: клубится  в их глазах некое чёрное облако. 
                                               Деев 

Командир дивизии полковник Деев погиб в самом конце войны и погиб нелепо – с ним  произошёл тот случай, о котором говорят «судьба». Потому что  его невозможно оправдать даже логикой войны. Хотя, говоря откровенно, какая там судьба, обыкновенное русское раздолбайство на всех уровнях.
Немецкие «охотники» в конце сорок четвёртого поджали хвосты и летали на свободную охоту крайне редко. Много ли надо русскому человеку, чтобы расслабиться и потерять бдительность, если он от неё смертельно устал? Да всего ничего – убедить себя, что уже можно не остерегаться и не крутить в полёте головой, описывая окружность. Вот он и не крутил: перелетая с проверкой с одного тылового аэродрома на другой, Деев совсем не берёгся, потому что ни одного случая захода «мессеров» вглубь нашей территории пункты ВНОС за последние недели не засекли.

У  него не было шансов: пара «Мессершмиттов» выскочила из облаков метрах в пятидесяти от хвоста Деева. 
Уцелевший ведомый полковника позже  рассказал, что не успел ещё ничего понять, а охотники уже отвалили влево и ушли пикированием. Самолёт   Деева всё   ещё летел по прямой, и старлей-ведомый подумал, что с комдивом всё в порядке, а немцы смылись с перепугу. Но тут он увидел, что от кабины к хвосту ведущего  «Лавокина»  змеится узкая красная полоса.  Он подошёл ближе, заглянул в кабину командира и чуть не потерял сознание: головы у Деева не было, а красная полоска была его кровью, толчками  бившей из разорванных артерий.  
Он проводил самолёт Деева до самой земли, засёк место падения, и позже стараниями Сагайдачного там поставили плиту с фамилией, датами жизни и фотографией - на  ней живой Деев смотрел на мир широко  раскрытыми изумлёнными глазами. И было ему в момент гибели, судя по датам на могильной плите, аж тридцать  два года.
Нет таких слов, которыми можно было бы выразить то, что испытали лётчики, прощаясь на веки вечные со своим командиром и учителем, оним из тех, кто учил их науке выживания на войне, а теперь сам навечно пропал из жизни. 

Вечная память героям…

Дивизия, конечно, пошагала дальше, смерть командира придала им силы и удесятерила ненависть, и всего за месяц бывший полк Деева нашинковал девять немецких самолётов – где только они их нашли. Впрочем, кто ищет, тот всегда найдёт. А на борту Сагайдачного появилась надпись «За командира», которую изобразил в перерыве между боями нештатный дивизионный художник Паша Лобач. Так и прошёл комполка с этой надписью до конца войны, злорадно рисуя под ней звёздочки – отметки сбитых немцев.

Ведомый Деева рассмотрел приметы и бортовой номер немецкого охотника, сбившего комдива, это были жёлтый кок винта и номер тринадцать на фюзеляже. Охоту на   немца объявили по всему фронту, но справедливость, как говорится, восторжествовала,  немецкого аса отловил и вогнал в землю Сагайдачный. 
Это произошло через несколько дней после похорон комдива, и надо же было такому случиться, что Сагайдачный сбил  немца недалеко от могилы своего друга Деева. Расстреляв «Мессершмитта», Сагайдачный пронёсся над могилой друга, покачал крыльями и сказал:
- Недолго музыка играла, Серёга, кранты немчуре. Спи спокойно.

Я думал, с годами заглохнет боль, и душа перестанет плакать о погибших. Ничуть не бывало,  я просыпаюсь по ночам от собственного  стона - они приходят ко мне издалека, молодые и живые, и смотрят в душу мудрыми глазами. Как будто знают что-то такое, чего не знаю я. «Полно, ребята, - говорю я им, - я знаю о жизни больше вашего». И тут же осекаюсь,  вспомнив, что они знают смерть, а это знание стоит многих знаний о жизни. Я засыпаю, и снится мне почему-то, что я  виновен я в их смерти, хотя какая моя вина в том, что сотворил со всеми нами враг рода человеческого?
Но выплывают из памяти строчки Твардовского: «Я знаю, никакой моей вины в том, что солдаты не пришли с войны. В том, что они – кто старше, кто моложе, остались там, да и не о том ведь речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том. Но всё же, всё же, всё же…».
Знать, мука эта вечная, и утешения нам не будет... 
                                       Тамара Катунина-Сагайдачная
Тамара остаток войны прожила в Молотове (нынешняя Пермь) у  родных мужа и каждый день писала ему письма, живописуя подвиги Сагайдачного-сына – первый шаг, первую баталию с котом и козлятами, первый прорезавшийся зуб…

«Вы мне его в  бабскую веру не обращайте, казак должен расти казаком. А то знаю я вас: утю-тю, сю-сю-сю, меня пчёлка укусила», -   отвечал он жене, вспоминая своё детство и батины наказы «с бабами не якшайся, больно они «жалисные». 
В марте сорок пятого Тамара прислала ему фото сына: немыслимо серьёзный бутуз смотрел на папаню строгим взглядом. Сын стоял по колено в траве, держа в руке сетку с мячом, а  из-за края фотографии выглядывала любопытная мордочка котёнка. И повеяло на Сагайдачного забытым теплом, домом, уютом и миром,  и в непонятной истоме зашлась его душа. 
 Он проглядел глаза, ища по карточке сходство сына с ним самим. И нашёл-таки: с карточки смотрели  на батяню глубоко посаженные серьёзные «оченята»,  главная черта рода Сагайдачных. «Ничего, сынок, недолго осталось, - мысленно сказал он сыну, - скоро война кончится, увидимся». О чём и написал в ответном письме.
Есть такая поговорка: «не говори «гоп», пока не перепрыгнешь». И выросло из той поговорки целое суеверие: никогда не загадывай  ничего накануне серьёзного испытания, потому что жизнь – дама коварная, обязательно поступит наоборот. 

Так и вышло у Сагайдачного. Вернее, чуть не вышло: он во главе полка патрулировал небо над Берлином и, что греха таить, расслабился. Потому что в последние перед крахом дни немцев в воздухе почти не наблюдалось, и вылеты наших истребителей были, в сущности, формальными, для начальства. Бдят, мол, наши соколы, держат небо на замке.
Но немцы были достойным противником и стояли до последнего, когда смысла в этом стоянии уже не было никакого. 

Из дыма догоравшего Берлина вырвались два «мессершмитта», молнией поднырнули под наших, и ведомому  комполка пришлось идти на смерть, закрывать своим телом самолёт командира.
Он получил сполна, пушечно-пулемётной очередью у  «Лавочкина» отсекло левую плоскость, и неуправляемый  самолёт, кувыркаясь, пошёл к земле.

- Вахтанг, прыгай! – кричал по рации подполковник, но ведомый, даже если и слышал командира, сделать ничего не мог: центробежная сила прижала его к борту кабины, не давая возможности открыть фонарь.
Он так и падал, кружась, пока не исчез в чёрном дыме гигантского пожарища, в которое превратился Берлин.

Старшему лейтенанту Вахтангу Сохадзе за спасение командира посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, высшую степень признания его доблести. Но в душе у Сагайдачного долго кровоточила незаживающая рана, ведь выходило, что он был косвенно причастен к смерти молодого парня, только начавшего жить. А то, что случилось это буквально в предпоследний день войны, придавало его душевной боли дополнительную остроту.
Победа ненадолго сняла остроту боли по погибшим, но никуда из души она не ушла, и даже через много лет напоминала о себе по ночам живыми картинами. Настолько живыми, что фронтовики их как бы заново переживали и скрипели во сне зубами от невозможности что-то сделать.

  Жизнь, между тем, продожалась: в августе сорок пятого подполковник Сагайдачный за свои сорок три сбитых получил вторую звезду Героя. А через год  - командирован в Москву, на учёбу в Военно-воздушную академию в составе той самой «золотой орды», первого послевоенного набора слушателей, сплошь Героев Советского Союза. 
В Москву он выписал и законную жену с сыном, и началось их новое московское житьё, в которое Тамара вписывалась не без трудностей: Москва действительно била с носка и слезам не верила. Но две золотых звезды мужа были надёжнейшим щитом, ограждавшим семейство от послевоенных трудностей, так что жизнь их шла гладко, почти без проблем. И Тамаре очень хотелось верить, что цена, которую они заплатили войне за своё сегодняшнее благополучие, и которая оставила на теле её Ивана фиолетовые рубцы, - окончательная и никому ничего платить больше не придётся.
Но человек, как известно, предполагает, жизнь – располагает, а высший суд, каждому из нас уготовавший свою стезю, её воплощает, - Тамару и Ивана ожидали в этой жизни  и треволнения, и радости, и встречи, и  разлуки….Словом, и смех, и слёзы, и любовь, вся наша невероятная жизнь.
                                        Мороз и Людмила

Первый раз я был  в Москве зимой сорок второго, и она поразила  меня  военной хмуростью. Всё было серым – и небо, и дома и спешившие по делам москвичи. Так и осталась она в памяти суровым прифронтовым городом, только что пережившим самое страшное в своей истории испытание, от которого он пока не отошёл. Зима, конечно, добавила серой краски в  общую картину Москвы, но, помимо морозного тумана, было в городском облике ещё что-то, захолодившее сердце и оставившее в душе ощущение зябкости.

Можете представить моё ошеломление Москвой, когда я попал в неё в конце апреля сорок седьмого года – приехал в кадры ВВС за новым назначением.

Было, конечно, от чего душе зайтись в восторге. Мы летели спецбортом, приземлились на Ходынке, и едва я вышел на площадь и  увидел открывшуюся панораму, мне показалось, что город сияет – голубое небо, предпраздничная расцветка домов,   молодая зелень сквера, песня, лившаяся из репродуктора, необычайно нарядные женщины – всё излучало небывалый, никогда не виданный мною свет. И первым моим желанием было бросить дела и пойти бродить по великому городу.  Просто бродить, возвращаясь к обычной жизни, к которой я, как оказалось, ещё даже не прикоснулся.   Потому что  продолжал служить  авиации, и всё моё время  забирали непривычные послевоенные заботы, в которые плавно перетекли  заботы военные. 
 Я осуществил своё желание: закончив дела в штабе ВВС,  действительно пошёл в город, благо  в моём распоряжении было целых три дня. И на ВСХВ (Всесоюзная сельскохозяйственная выставка – так тогда называлась ВДНХ), куда меня занесло на второй день бродяжничества,  меня прихватил за локоть гражданский человек в бороде и шляпе. Присмотревшись ко мне, он, наконец,  неуверенно спросил:

- Маяк?

Это был мой радиопозывной (сокрашенно от «Майков»), и его могли знать только однополчане, с которыми мы воевали.

- Я! – машинально ответил я,  вглядываясь в его лицо и ища знакомые черты. И попросил:

- Снимите шляпу.

Он снял шляпу, и с моих глаз буквально упала завеса: передо мной стоял Ваня Мороз, только без формы, но зато с аккуратной бородой и длинными волосами – без шляпы они тут же рассыпались по плечам. 
Наобнимавшись, мы  выпустили друг  друга из объятий, и я, наконец,  рассмотрел его спутницу. И снова, как и с Иваном, на её лице стали проступать знакомые черты – это была, конечно, Люда Григорьева, сильно изменившаяся, набравшаяся женской стати – на неё наверняка оглядывались мужчины. 
Мы сели на открытой веранде ресторана, и я, разглядывая Ивана, сказал:

- Ваня, только без обид. Зачем это? – я   махнул рукой вдоль  щёк, изображая бороду. – Непривычно как-то.

- По сану положено, - ответил он, улыбаясь како-то новой улыбкой, - я ведь священник. Год, как рукоположен.

У меня буквально отнялся язык: боевой лётчик, на счету которого больше десятка сбитых, - и вдруг «рукоположен»!  Я всегда думал, что чаще всего в церковь приходят от большого горя. Значит, по моей теории, с моим боевым другом случилось что-то невероятное,  раз он ударился в религию.

- Я чего-то не знаю? – спросил я, - это же не просто так – взял и пошёл в батюшки…

- Не просто, согласен, - он посмотрел на меня непривычно кротким взглядом. -  В госпитале, когда приходил в себя от операции, думалось много,  ночи-то бессонные были. И стал я перебирать в голове всё, что случалось в боях. И понял, что провёл меня через смерти только ангел-хранитель, больше некому.
Иван машинально потянулся к моей пачке «Казбека», но тут же отдёрнул руку, сказал «по сану не положено» и продолжил.

- Нельзя ведь иначе, кроме ангельской защиты,  объяснить такой факт: почему снаряд «мессера» пробил обшивку и намертво застрял в шпангоуте, но не разорвался. Или вот ещё, не помню, при тебе это было, или позже. – Он помолчал, затем  тряхнул головой, как бы отгоняя видение, и продолжил:

- Мне отсекли хвост, я падал, но никак не мог открыть фонарь кабины,  его заклинило. И окрылся он, когда до земли оставалось метров полтораста – последний рубеж, когда можно было спастись с парашютом. Откуда только сила взялась, я его буквально выломал спиной. 

Он снова помолчал, вспоминая.

- А та шелковица, за которую парашют зацепился? – наконец, сказал Иван. -  Просто так она на моём пути оказалась? Зонтик-то у меня открылся наполовину, не было высоты, так что не будь шелковицы, не сидели бы мы с тобой сейчас за водкой. Не много ли случайностей в жизни? 
На этот раз он замолчал надолго. Молчал и я, переваривая его откровения. Затем Иван взял-таки папиросу, помял её в пальцах, но, так и не закурив, вернул  в пачку. 
- Вот тогда и стал я думать. Не случайности это, дорогой друг, а написанная Богом судьба. И получалось, что права была моя мать, жива она, кстати, когда говорила, что управляет нами высшая и добрая сила, которая и в огне спасёт, и из воды выдернет. Каждому, конечно, по делам его, но раз сдюжили мы такую войну, не пали все до единого, значит, правильно наш народ живёт. «Коежду по делам его»…
Те наши посиделки стали вечером воспоминаний, но говорил в основном Иван. Потому что моя судьба укладывалась в короткую фразу: продолжаю служить, получил новое назначение на Дальний Восток, а дальше – видно будет. 

Его же судьба после ранения складывалась непросто. 
Ему предложили работу в авиационном институте, но он, ссылаясь на семейные обстоятельства и ранение, демобилизовался и вернулся в родной Сталино. 
- У меня же левая нога теперь короче, - сказал он, - потому и дембельнулся. А так…никогда бы из авиации не ушёл. Хотя…
Он помолчал, что-то вспоминая, и добавил:

- На аэродром не пошёл, хоть и предлагали. Чтобы душу не травить, очень обидно было: другие летают, а я, значит, убогий.

- Ну, что ты, Ваня, ей-богу! - жена положила руку Ивану на плечо, - сколько ж можно. Ладно бы не на месте был, - разговор этот был у них, как я понял, далеко не первый. – Ты же при деле, да ещё каком, - добавида она, гладя Ивана по руке.
 - И пошёл я, друг дорогой, в церковь, - улыбнувшись жене, продолжил Иван свою странную исповедь. -  Посоветовался с мамкой и пошёл: так, мол, и так, на войне спас Бог, хочу ему послужить. Тем более что опять буду при небесах, по-другому, но при небе. И остался при храме, теперь уже навечно.  
- Значит, всем смертям назло, - сказал я, разглядывая их вместе, - молодцы, ребята, сберегли друг друга. Дети, небойсь, подрастают?

-  Двое мальчишек, - ответила Люда, - такие сорвиголовы, что глаз да глаз. Оставили у свекрови,  а на сердце неспокойно, только батю слушают.

- В командировке? – спросил я, - или отпуск?

- Какой отпуск, - ответил Иван, - конца-края работе не видно. Ну, ничего. Войну сдюжили, а уж мир-то…

- Значит, с войны и не расставались? – снова спросил я, памятуя, через что им пришлось пройти.

- Считай, с войны. Только когда в госпитале лежал, а так вместе, - подтвердил Иван, наливая рюмки. – Тебя уже не было в полку, когда меня ранило, так ведь?

- Так, Ванюша, - кивнул я головой, - тоже по госпиталям кантовался. А после лечения отправили на Север, так что наши пути с родным полком разошлись капитально. Про ребят что-нибудь знаешь?

- Считай, нет, - он покачал головой, - с Сагайдаком да с Лобачем пересекались, а больше, ни с кем. Вот с тобой встретились. А так….Раскидало нас, фронтовиков, по всему Союзу, люди везде на вес золота.  
- Ну,  Сайгак с Пашей, как я знаю, служат, - сказал я, вспоминая ребят, и неожиданно спросил:

- Слущайте, а вы хоть поняли уже, чего мы хлебнули? Ну, войну я имею в виду. 
- Снится, зараза, - потупился Иван, - всё одно и то же: «мессера» на хвосте у Деева, а у меня оружие заклинило, сделать ничего не могу. Просыпаюсь от своего крика. – Он помолчал, что-то вспоминая, и добавил:

- Жалко Деева, всю войну прошёл, а погиб по-дурному. Царствие небесное, светлый был человек.
Он налил в стопки, подержал свою в руке и, не чокаясь, выпил.

- Всем ребятам царствие небесное, заслужили, - добавил  Иван и посмотрел на меня  грустными глазами. А я, вспомнив свои похожие сны, подумал, что память наша с годами будет, наверное, только обостряться, старость – штука слезливая, спасения от неё не найти.
- Как-то по-церковному ты сказал, - я посмотрел на Ивана вопросительно, - у нас говорят «земля пухом».

- «Земля пухом» – от скудоумия, а «царствие небесное» - от души. Все павшие его заслужили, - ответил Иван убеждённо, и стало понятно, что стоит за его ответом искренняя вера.
- Значит, крепкая у тебя вера? – задал я вопрос, который мы боялись задавать на войне.

- На войне атеистов нет, - ответил он, - все наши носили крестики.

- Даже коммунисты? – удивился я, хотя  знал ответ: сам, будучи коммунистом, бабушкин крестик при себе имел, хоть и не на шее.

- Почти все, как один! – уверенно сказал он, - может, только капитан Анакойхер без креста был. Так он иудей, ему не положено. А так – все. А я  вообще носил в открытую, мне его новосёловский батюшка Николай надел, грех было снимать. На войне неверующих нет, - повторил он и вытащил из-за пазухи простой деревянный крестик.

- Так его и ношу, -  сказал Иван, - мне он по сану положен, так что не боюсь. Да и пострадать за веру не страшно, на том свете зачтётся. Не хотелось бы, конечно, - сказал он, помолчав, - нам ещё страну поднимать, да и детей тоже. Так что пожить хочется без страданий, войны за глаза хватило. 
- Интересный разговор у нас получается, - сказал я, оглянувшись вокруг, - как будто тридцать седьмым дохнуло.  Выходит, ты мне  полностью доверяешь, иначе не стал бы…
- Потому и говорю, что доверяю, - сказал он, щурясь от  солнца, - вместе нам держаться надо, мало ли что. У тебя дети, у меня – случись что с кем-нибудь из нас, будет кому позаботиться.

- Полностью согласен, - сказал я искренне. Сам хотел найти однополчан для  общей заботы о семьях, «вихри враждебные»  опять, похоже, повеяли.

Молчавшая до сих пор Люда посмотрела на нас с опаской.

- Вы чисто пацаны, - сказала она, - глядите, не накличте беду, дурное дело нехитое: там что-то ляпнул, здесь не то сказал, и пожалуйте бриться, у нас с этим скоро.
Она помолчала, затем  сказала в полголоса:

    - Да какие семьи! Всех под одну гребёнку загребут в случае чего – и жён, и детей. И на цугундер! Так что лучшая оборона – молчание, хоть за доверие, конечно, спасибо. Да и за то, что вы - мужики настоящие, спасибо. Война, ребята, не кончилась, делайте на неё поправку.
Я сидел ошарашенный, потому что от кого-кого, но от тихони Люды таких речей не ждал. Но война, видать,  научила и её житейской медрости, и я был искренне рад за Ивана: он вступил на тропу, которая не приветствовалась родным государством, и иметь рядом мудрую жену было одним из залогов выживания во внутренней бойне, которой снова повеяло на родных просторах. 

…Они оставили мне свой адрес (я своего пока не знал), я всё собирался написать, но так и не написал. И если быть честным до конца, то сказать, чего было больше в моём молчании – занятости или боязни получить по голове за вредные знакомства,  - я с уверенностью не могу. 

А когда я всё же собрался и написал (это случилось в шестидесятые, когда вдруг многое стало можно), то через пару месяцев моё письмо вернулось обратно с официальным фиолетовым штемпелем и ручной пометкой «адресат выбыл»…    
                                                     ***

Ну, вот, пожалуй, и всё. Всех помянул, обо всех написал, что знал, и на что хватило сил.  
Начиная книгу, думать не думал, что она дастся мне так тяжело, и будет шемить сердце, как будто опять окунулся  в войну и  заново переживаю смерти друзей. 

А щемит оно потому, что это, скорее всего, наша последняя встреча с боевыми друзьями, и больше не будет. Потому, что сил нет, и каждое воспоминание о войне отнимает у меня их остатки. 
Жизнь состоит из парадоксов, и один из них – ответ на вопрос, который я задавал каждому из моих героев. «Когда ты был счастливым?» – спрашивал я у них, и почти все ответили: на войне. Да, было нечеловечески трудно, смерть дышала в затылок, но о ней памяти нет. А есть память о дружбе, верности…. И любви.
Конечно же, о любви. Потому что если думать только о смертях (соблазн, конечно, есть), рано или поздно сгоришь в огне памяти.
А с памятью о любви, как это ни странно, хочется вернуться туда, в юность, ощутить ладонью ручку истребителя и снова вознестись в небо. Веруя, а теперь уже и твёрдо зная, что впереди – долгая и счастивая жизнь.
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